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Российский писатель, прозаик Валерий Дмитриевич Поволяев родился 13 сентября 1940 года в г. Свободный Хабаровского края в семье военного. Его отец погиб в первые дни Великой Отечественной войны. Воспитывался будущий писатель в доме бабушки, Л.Ф. Поволяевой, в селе Семенёк Становлянского района Липецкой области. После окончания средней школы села Ламское работал электриком на заводе в Тульской области. В 1965 году он окончил художественный факультет Московского текстильного института, в 1974 году заочно – сценарный факультет ВГИКа.

Печататься В.Д. Поволяев начал с 1969 года. В отделе литературной жизни «Литературной газеты», которым он со временем стал заведовать, начинался его творческий путь журналиста и писателя. Публиковались на 16-й полосе и рисунки Валерия Дмитриевича – художника по образованию, участника ряда выставок. Затем он работал заместителем главного редактора журнала «Октябрь», секретарем правления Союза писателей и председателем Литфонда России, главным редактором журналов «Земля и небо» и «Русский путешественник», заместителем главного редактора газеты «Семья». Ныне – председатель Московского пресс-клуба (ЦДРИ), председатель Федерации спортивной литературы России.

Первая книга В.Д. Поволяева – сборник рассказов «Семеро отцов» – вышла в 1979 году. Он – автор более девяноста книг. Это и лирические рассказы, и повести, и исторические романы, и детективы, и путевые очерки. В.Д. Поволяев стремится примирить в нашей истории белых и красных, ибо и тем и другим была дорога Россия. Это находит свое отражение в таких его произведениях, как «Всему свое время», «Первый в списке на похищение», «Царский угодник», «Верховный правитель» (об адмирале Колчаке), «Атаман Семенов», «Охота на охотников», «Если суждено погибнуть» (о генерале Каппеле), «Браслеты для крокодила» (о Гумилеве), «Жизнь и смерть генерала Корнилова», «Чрезвычайные обстоятельства», «Тихая застава», «Северный крест» (о генерале Миллере), «Бурсак в седле» (об атамане Калмыкове), «Русская рулетка», «Оренбургский владыка» (об атамане Дутове), роман в трех книгах о Рихарде Зорге. Ряд его книг переведен на английский, немецкий, французский, арабский, датский, казахский, украинский, азербайджанский и другие языки.

По мотивам его повести «Тихая застава» был снят одноименный фильм (более 30 наград). Прототипов героев этой повести Валерий Дмитриевич встретил в Афганистане, где был четыре раза. В числе тех, с кем общался писатель, оказались и липчане. Вообще, в своем творчестве он немало внимания уделяет описанию родных мест. Так, в рассказе «Среди ночных полей» действие происходит в селах Семенёк и Ламское Становлянского района Липецкой области.

В.Д. Поволяев с 1974 года – член Союза писателей СССР. В 1980 году он удостоен звания заслуженного работника культуры СССР, а в 2001 году – заслуженного деятеля искусств России. Ему присуждено около 30 различных творческих премий, в том числе премия Ленинского комсомола, а также литературные премии им. К. Симонова, А. Фадеева, Б. Полевого. Он действительный член Русского географического общества, Международной академии информации, Академии российской словесности. В.Д. Поволяев удостоен орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знака Почета», Красной Звезды, трех афганских наград.

В. Кичин

Избранная библиография В.Д. Поволяева:
«Если суждено погибнуть» (2004)

«Царский угодник» (2005)

«Жизнь и смерть генерала Корнилова» (2007)

«Чрезвычайные обстоятельства» (2007)

«Тихая застава» (2008)

«Северный крест» (2009)

«В ста километрах от Кабула» (2009)

«Бурсак в седле» (2010)

«Русская рулетка» (2010)

«Оренбургский владыка» (2011)

«С войной не шутят» (2013)

«Верховный правитель» (2014)

«Лесные солдаты» (2014)

[image: chapter_end]


[image: before_title]
Пролог


[image: after_title]

Лето в петербургских пригородах выдалось в тот год жаркое, затяжное, на крестьянских огородах и делянках мещан-дачников начисто выгорели огурцы и появились неведомые дотоле, черные, со сморщенными опасными телами, покрытыми мерзким редким волосом, тарантулы.

Тарантулы пугали на огородах баб, проворно перемещались, задирая зады, по земле, норовили ущипнуть иного мужика за ногу и вообще оказались большими любителями овощей. Те, кто все-таки смогли отстоять у жары свои огурцы с помидорами, были бессильны перед новой напастью: тарантулы поглощали овощи с поспешностью голодной саранчи, выгрызали у огурцов мякоть, оставляли только шкурку да семечки, помидоры же, которые дачники выращивали для соусов – жидкие, почти без мякоти, – просто выпивали, прозрачную, тонкую шкурку выплевывали – от помидоров после хищных волосатых насекомых почти не оставалось следа.

Несмотря на огородную сушь, жару, воздух сыро и тяжело давил на людей, вызывал кашель; это на юге, где-нибудь в Крыму либо в Туркестане, жара переносится легко, в Петербурге совсем по-другому. Такое ощущение, будто воздух кипит, бурлит, фыркает, как кипяток в кастрюле, ошпаривает кожу, перетягивает чем-то тугим горло, не дает продышаться.

Хуже всего чувствовали себя в эту пору сердечники.

В один из таких жарких дней в петербургских пригородах появился человек. Он был одет в старые, кое-где уже подранные и неумело зачиненные штаны, в выгоревшую ситцевую рубаху с косым воротником, через плечо у него была перекинута жидкая котомка, в противовес котомке, больно бьющей путника по костлявой спине, спереди гнездились связанные за ушки поношенные, со стоптанными каблуками и несколькими заплатами на союзках сапоги.

Шел этот человек босиком. Чтобы не сбивать ноги, он старался ступать по шпалам.

Путник зорко оглядывал обочины, поворачивал голову назад, опасаясь, что его может настигнуть поезд, часто останавливался, чтобы отдохнуть и послушать пение птиц, иногда ставил босую ногу на рельс, замирал на несколько мгновений – слушал дорогу, пытаясь понять, идет по ней поезд или не идет, и если чувствовал, что поезд идет, сходил на обочину, на рыжую, пахнущую мазутом тропку, пропускал состав и вновь забирался на железнодорожный путь.

В одном месте на его пути встал железнодорожный будочник – здоровенный, рыжий, в сапогах, за голенища которых были заткнуты два сигнальных флажка – желтый и красный, с серебряной боцманской дудкой за поясом, с противной ухмылкой на лоснящихся, будто он вдоволь поел сала, губах.

– Ты знаешь, что по железнодорожным путям ходить запрещено? – строго спросил будочник у босоногого путника.

– Нет, – без особой робости ответил тот.

– Напрасно. Чтоб впредь знал это, возьму-ка я да и определю тебя лет на десять на Сахалин <см. Комментарии, Стр. 8…на Сахалин…>, тележки с рудой таскать да каторжные песни исполнять по воле начальства.

– За что?

– Было бы за что – вообще пристрелил бы, прямо тут же, на рельсах, не отходя от кассы, а так Сахалин – и вся недолга! Десять лет отбарабанишь – по путям ходить никогда больше не будешь. Понял? Ты кто?

– Божий человек.

– Это я вижу – Божий. Дурак, значит, раз сам за себя не отвечаешь. Блаженный… Не хочешь отвечать или не можешь?

Путник молчал. Не драться же ему с будочником. Во-первых, тот здоровее, а во-вторых – при исполнении. Раз при исполнении – значит, власть. Против власти же идти – все равно что мочиться против ветра: штаны от ширинки до обшлагов будут мокрыми. Путник приподнял одно плечо, сморщил свое темное, до костей продубленное солнцем лицо.

– Все понятно, – сказал будочник, – дурак, он и есть дурак.

Не обременяя себя дальнейшими разговорами, он, с интересом поглядывая на путника, обогнул его сбоку и неожиданно с размаху обидно и больно опечатал сзади сапогом.

Путник охнул, загромыхал под откос, поднимая пыль всей своей костлявой фигурой, теряя сапоги вместе с тощим сидором <см. Комментарии, Стр. 9..вместе с тощим сидором>.

– И моли Бога, что я тебя на Сахалин не отправил! – громыхнул тяжелым, медным басом будочник.

Путник поднялся, стер со сбитой скулы кровь, сплюнул себе под босые ноги и произнес без особой обиды в голосе:

– Эх ты… Не знаешь еще, что жить тебе осталось две недели.

– Пошел вон! – еще раз громыхнул басом будочник. – Тоже мне, пророк нашелся!

Через две недели будочника, неосторожно сунувшегося в утреннем тумане на железнодорожные пути, чтобы понять, идет поезд или нет, сшиб и проволок целых две версты по полотну курьерский поезд, идущий из Москвы. Изуродовал он будочника страшно – у того оказались отрезанными обе руки и нога, тело было превращено в фарш, череп раскроен до мозга, лицо не узнаешь – оно было стесано до костей…

А путник двинулся дальше. Иногда он смешно подпрыгивал на раскаленных шпалах, дул вниз, себе на ноги, шипел, словно Змей Горыныч, ловил глазами солнце, помыкивал себе под нос песенку и, судя по всему, был доволен жизнью: дорога ему нравилась…

В другом месте с ним вообще чуть беда не стряслась. Дорога из кудрявого веселого леска выкатывала прямо на деревню – расхлябанную, состоящую сплошь из серых перекошенных домов с просевшими соломенными крышами, главным украшением которой была новенькая кирпичная водокачка с длинным ребристым шлангом, похожим на хобот слона, – здесь заправлялись водой паровозы. Путник, не останавливаясь, решил одолеть деревню махом, на одном дыхании, но не успел – не получилось…

Из крайнего, с разбитыми окошками дома, ловко перепрыгнув через плетень, к нему метнулся чернявый, словно грач, парень с длинным носом, скомандовал негромко:

– Стой, дядя!

Путник сделал вид, что не слышит оклика, продолжал скорым шагом двигаться дальше. Тогда парень скомандовал громче, со свинцом в голосе:

– Стой, кому говорят!

Делать было нечего, путник остановился. Развернулся лицом к парню. Тот подбежал. Губы трясутся, глаза белые, в уголках рта – слюна. Протянул руку к путнику:

– Давай сюда свою котомку!

– А я как же без нее? – Путник отступил от парня на шаг. – Мне без нее нельзя!

– Обойдешься! И сапоги давай! – Парень стрельнул глазами по сапогам, висящим у путника на плече. Увидев заплаты, недовольно поморщился: – Ладно, сапоги можешь оставить себе…

Путник отступил от парня еще на шаг.

– Нет!

– А это ты видел? – Парень приподнял рубаху. Штаны у него были подвязаны обычной пеньковой веревкой, из-за пояса торчала деревянная, с крупными медными клепками рукоять ножа. – Защекочу ведь!

Путник начал медленно снимать с себя котомку, перехваченную с сапогами одной бечевкой – в противовес: с одной стороны сидор, с другой – сапоги, глянул испытующе на парня. Парень протянул к сидору руку:

– Ну!

Тут путник неожиданно изогнулся и что было силы лягнул парня ногой в живот, потом отскочил назад, примерился, совершил проворный прыжок и снова лягнул налетчика. Второй пинок был болезненным – путник ударил метко, угодил парню прямо под грудную клетку, в самый разъем, туда, где расположено солнечное сплетение. Парень охнул, схватился руками за живот и, сплевывая на землю что-то тягучее, окрашенное розовиной, согнулся.

Путник подскочил к нему, ударил кулаком, словно молотом, сверху по хлипкому, в редких немытых косицах волос затылку. Парень охнул еще раз, ткнулся головой в колени, покачнулся, но на ногах устоял.

– Вот тебе, вот! – злорадно вскричал путник, снова ударил налетчика кулаком по затылку, он был сильнее, жилистее, выносливее белоглазого парня. – Вот… вот!

Оглянулся – не бежит ли кто с колом в руках на подмогу к неудачливому налетчику? Деревенская улица была пуста, безжизненна, лишь куры копошились в пыли около плетней – больше никого. Путник еще два раза ударил парня, но тот так и не свалился на землю, все стоял и стоял на ногах, чем вызвал невольное восхищение путника, знавшего толк в деревенской драке.

– Ну и крепок же, зар-раза! – воскликнул путник, подхватил котомку с сапогами одной рукой и рысью понесся по деревенской улице, провожаемый ленивым тявканьем почти спекшихся в летнем зное дворняг да кудахтаньем потревоженных кур.

Перешел на шаг он минут через десять, когда деревня осталась далеко позади.

Через час он решил сделать привал. Остановился и долго сидел в тени куста, слушая песню соловья. Тот пел изобретательно, громко, без перерыва, так сладко пел, что душа у путника была готова выскочить наружу.

Он восхищенно покачал головой и, не сдержавшись, прошептал:

– Мерзавец! Вот мерзавец, а!

Соловей облюбовал себе место в душной зеленой низинке, в густом сочном кусте, вокруг которого, несмотря на жару, поблескивала вода; от воды той тянуло травяной прелью, клюквенной кислятиной, чем-то застойным, острым, и человек восхитился еще раз – сметлива была птица: кругом вода, к гнезду никак не подобраться, ни кошка, ни белка сырину не одолеют, увязнут в топи, да и не только они, всякий зверек увязнет и повернет обратно, если только его не засосет болотная прорва; до гнезда, правда, может дотянуться жадная хищная птица, какая-нибудь дура ворона с широко раззявленной пастью, но и ей вряд ли удастся поживиться… Соловей прилепил свое гнездо к гибкой длинной ветке, на которой никакая ворона не удержится, – жирное тело непременно соскользнет вниз, а ветха выпрямится, да и сквозь густоту листьев вороне будет очень трудно пробраться…

– Во молодец птаха! – восхитился путник. – Не гляди, что мозгов мало и голова всего с наперсток – вон все как дельно продумала!

Он решил задержаться в полюбившемся ему месте, в ржавой лужице ополоснул ноги, потом руки и лицо – человек этот особой брезгливостью не отличался, – достал из котомки, которой чуть было не лишился, два черных жестких сухаря, бутылку из-под «Смирновской» водки, заткнутую кукурузной кочерыжкой, – в бутылку была налита колодезная вода, пить из луж путник опасался, боясь подцепить какую-нибудь гадость, – и приступил к трапезе.

Зубы у него были слабые, а сухари – прочные, как железо, только зубилом их и брать, поэтому путник здорово с ними мучился, но есть-то надо было, поэтому он поступал с сухарями изобретательно: отпивал из бутылки немного воды, задерживал ее во рту, потом совал в рот сухарь, ждал, когда тот немного размокнет, и лишь потом отгрызал от него кусочек, перетирал зубами и гулко проглатывал.

Лицо у путника при этом было напряженным, словно он выполнял тяжелую работу, по щекам тек пот.

А соловей не унимался, продолжал петь, яриться, вызывал слезы умиления. Путник потрясенно вытягивал голову, замирал, тихо пришептывал, словно пытался подсобить птице или угадать следующее песенное коленце, оставляющее в душе чувство восторга, сладкое щемление, что-то очень радостное, затем немо мычал, словно ребенок, – он был готов слушать соловья до самого вечера.

Но соловей умолк через полчаса, и путник разом преобразился, построжел лицом, принял озабоченный вид, быстро задернул бечевку на горловине котомки, связал сидор с сапогами и двинулся дальше.

В следующей деревне, подступившей к самой дороге, оглохшей от грохота поездов и одуревшей от мусора, который пассажиры выбрасывали из вагонов, он остановился у колодца, старой черной бадейкой зачерпнул воды, вытянул наверх, пополнил свою бутылку, глянул на солнышко: высоко ли стоит?

Солнце стояло высоко – чистое, южное, беспощадное; на небе не было ни одного облачка, летали, правда, какие-то перья, но их и за облака-то нельзя было принимать – так, пух, невесомый дым, а не облака. Путник вздохнул: жарко идти в такое пекло, трудно, но идти надо.

Он вылил немного воды из бадейки себе на руку, с шумом сгреб воду с ладони губами: пить из бадейки в деревне – это большой грех, прикладываться своим ртом к общественной посуде нельзя – могут сбежаться мужики и отделать кольями так, что вместо Петербурга придется отправляться совсем в иную сторону; вторую ладонь воды вылил себе на волосы, смочил голову.

Из-под волос, пробравшись сквозь мокрые пряди, вылезла кожистая желтая шишка – то ли родовой нарост, то ли была оставлена чьим-то кулаком либо шкворнем, путник это почувствовал и какими-то суетливыми, испуганными движениями вновь замаскировал шишку под длинными липкими прядями.

Около колодца тем временем, побрякивая пустыми ведрами, висящими на коромысле, появилась молодка в сарафане с широкими лямками, в тапках-котах на босу ногу, ладная, свежая. Путник не выдержал, нахмурился:

– С пустыми ведрами? Охо-хо… Пути мне не будет!

– Что вы, дядечка! – звонко вскричала молодайка. – Разве можно с пустыми ведрами? Я не с пустыми… У меня в каждом ведре, – она качнула вначале одним крылом коромысла, опустив ведро, болтавшееся слева, потом другим крылом, показывая второе ведро, – по чуть-чуть воды налито, чтобы ведра не были пустыми… Специально!

– Специально, как же, как же… – захмыкал путник, стрельнул глазами в одну сторону, в другую и неожиданно, изловчившись, ущипнул молодайку за неприличное место.

Та даже задохнулась от невольного гнева, попунцовела, проворно сбросила ведра с коромысла и что было силы огрела путника коромыслом по спине.

– Ах ты, мерин проклятый!

У путника от удара даже захрустели кости, но он, вместо того чтобы заорать, вдруг лучисто улыбнулся, около светлых пронзительных глаз его образовались частые лапки морщин, и молодайка сникла, руки у нее опустились сами по себе – взгляд путника был гипнотическим, как у ужа, который нацелился полакомиться лягушкой.

– Пошли со мной, – пригласил путник молодайку, перевел взгляд на недалекий лес, розовый от небывалой жары, – я тебя причащать буду.

Молодайка покорно положила коромысло на землю и двинулась вслед за путником. Позже, когда у нее спрашивали, зачем же она это сделала – пошла с незнакомым человеком в лесные кущи, могло ведь случиться самое плохое, да оно, плохое, и так случилось: мужик тот испортил бабу, «снасильничал», теперь родится какой-нибудь упырь (бородатый, с шишкой на лбу и грязными ногами, как тот скороход, удалившийся в сторону Санкт-Петербурга) – молодайка округляла глаза и приподнимала плечи:

– Не знаю… Не в себе была. Все свершилось, как во сне. Но бабам, своим же, деревенским, она потом рассказывала восхищенно:

– Он со мной выделывал такое… такое… – У молодайки перехватывало дух, и она не могла отыскать нужное слово, чтобы дать точное определение, что же с ней выделывал чернобородый путник.

– Что же это было… такое? – любопытствовали бабы.

– Не знаю. Единственное – что он меня только к березе не привязывал, а так… Это сказка. – Молодайка снова округляла глаза, на губах у нее появлялась довольная улыбка, и она повторяла, словно бы не веря тому, что испытала: – Настоящая сказка!

– А если он тебя заразил чем-нибудь?

– Не-а!

– Почему так считаешь?

– Он беса из меня изгонял, заразить не мог. Сказал, что во мне поселился бес, который крутит, ломает мое тело по-всякому, и этого беса надо изгнать…

– Изгнал?

– Изгнал. – Молодайка сладко, так, что у нее захрустели кости, потянулась. – Ох, изгнал… Я так каждый день готова изгонять беса, оченно интересное это занятие.

– Смотри, надует тебя после этого обряда… Крикунчик родится.

На лице молодайки возникла легкая суматоха.

– Не должен. Этот мужик мне обещал: ничего не будет, только обряд.

– Вот после таких обрядов все и бывает, дура! Бабы оказались правы; через девять месяцев в семье молодайки появился лишний рот – родился мальчик, чернявый, коротконогий, с длинным червячьим телом, похожий на насекомое.

– Кого же он нам напоминает, а? – задумались бабы, придирчиво разглядывая младенца.

– Кого, кого… – Молодайка сердито надула губы. – Царя Гвидона!

– Не-а!

– А кого же?

– Во! Сороконожку! Точно! Напоминает сороконожку!

Но это будет потом, позже, а пока путник, зорко поглядывая по сторонам, приближался к Санкт-Петербургу, довольно щурился, считал шаги и, ощущая внутри иногда возникавший холодок, что-то опасное, неприятное, думал о том, что ждет его завтра, послезавтра, послепослезавтра, – вдруг его вытолкают в шею из блестящей Северной столицы либо еще хуже – пустят плавать ногами вперед по широкой реке Неве, – передергивал на ходу плечами и шумно вздыхал: «У-уф!»

Звали этого человека Григорием, фамилия его была Распутин, но это – новая фамилия, даденная совсем недавно и самому Гришке, и его отцу Ефиму за распутство, учиненное в сибирском селе Покровском, – Гришке за то, что перетаскал всех местных девок в лес, отцу – за способность пропивать в доме все: он даже стекла в окнах пропивал, вот ведь как, а когда подошла пора очередной переписи российского населения и выдачи новых паспортов, исправник наотрез отказал Распутиным в старой фамилия – их фамилия была Вилкины – и сказал, брезгливо топорща жесткие, как свиная щетина, усы:

– Какие вы Вилкины? Распутины вы, Рас-пу-ти-ны… Фамилия должна соответствовать сути. Понятно? А если будете возражать, – исправник, заметив, как напряглось Гришкино лицо, повысил голос и сделал шаг вперед, намереваясь взять Гришку за грудки, – в холодную посажу! На лед задом! Как рыбу!

Гришка поспешно отступил от исправника – от греха подальше, возражать они с отцом не посмели и из Вилкиных превратились в Распутиных.

Отношение к Распутиным в селе Покровском было пренебрежительное: отец пьет, пьет не просыхая, потом вдруг останавливается и начинает с похмелья долго и нудно размышлять о мироздании, о превратностях судьбы, о том, почему одни коровы бывают рогатые – с такими ухватами на голове, что к ним страшно подступиться, – а другие безрогие, комолые, и кто-то ведь этим занимается, одним коровам устраивает рога, а другим ничего; о том, отчего ползает червяк, не имеющий, как известно, ног, и почему лошадиные котяхи не тонут в воде, – сдвинутый отец какой-то, и сынок тоже сдвинутый…

Оба сдвинутые. Если отец, когда трезвый, хоть что-то старается сделать по хозяйству, то сынок иногда по трое суток не слезает с печи, лежит там, задумчиво шевелит пальцами ног, даже помочиться оттуда не спускается, еду на печь себе требует, утром, днем и вечером жрет жирную селедку с молоком. Когда ест – урчит по-кошачьи от удовольствия. Очень Распутин-младший полюбил селедку с молоком, называл ее лучшим на свете фруктом, лучшим овощем, продуктом гораздо полезнее сала.

Случалось, Гришку с отцом били, наставляли уму-разуму, но это не помогало – бить их было бесполезно: ни плети, ни розги, ни колы, вывернутые из изгородей, ни вожжи не могли исправить эту семейку.

В жены Гришка взял бабу полную, белощекую, с медлительной речью, тобольскую мещанку Прасковью Федоровну Серихину, по-деревенски если – Парашку, и очень скоро сгородил троих детей, двух дочек и одного сына. О Прасковье Распутиной мало что известно, пожалуй, отмечен только ее флегматичный характер да еще то, что она раньше в губернском «отеле» работала в номерах и скучающим постояльцам порою не отказывала в удовольствии, – вот, собственно, и все.

Гришка о славном прошлом собственной супружницы знал и, случалось, сек ее нещадно. Однажды он исчез из села и долго пропадал – не было его года полтора, а то и больше. Исправник против его фамилии уже поставил прочерк – все, дескать, отбыл раб Божий на вечное место жительства в другие края, и в Покровском Гришку начали потихоньку забывать, но оказалось – рано!

А Гришка все это время находился в путешествии, перемещался от одного монастыря к другому, жил в кельях вместе с монахами, пробовал молиться, но с суровой монастырской братией тягаться не сумел – их аскетизм и подвижничество были Распутину не по нутру, и он поднимался с места и двигался дальше.

Так он добрался до Святой земли, до Иерусалима.

Вынес он оттуда чувство восторга, некой громкой, очень торжественной внутренней песни и… причастность ко всему, что на Святой земле имелось.

Как-то в Киеве, в одном из подворий, на него обратили внимание две особы, принадлежащие к императорской семье: <см. Комментарии Стр. 16…две особы, принадлежащие к императорской семье…>

Анастасия, супруга великого князя Николая Николаевича, и ее сестра Милица, супруга великого князя Петра Николаевича.

Сестры увидели, как жилистый, заросший черной цыганской бородой человек колет дрова – отчаянно хакает, вскрикивает, плюет на колун, было в его движениях что-то колдовское, таинственное, бесшабашное.

– Вот так наши предки рубили своих врагов, – заметила одна сестра другой.

– Увидев, что на него смотрят две знатные дамы, Распутин аккуратно отложил топор в сторону и низко им поклонился.

Это сестрам понравилось. Не разговориться, не расспросить этого человека о житье-бытье было нельзя; в монастырях все считаются равными и часто бывает не важно, кто с кем разговаривает, здесь вели себя на равных и человек из королевской семьи, и простой обыватель, занимающийся починкой сапог на Андреевском спуске либо же прямо за воротами Михайловского монастыря, на зеленой лужайке.

Переговорив с Распутиным, сестры пригласили его к себе на чай – он им приглянулся тем, что был из народа: наступала та самая пора, когда верхи тянулись к низам, смыкались с ними, гордились, если хождение в народ удавалось, – приглянутся тем, что, оказывается, дважды пешком ходил на Святую землю, там, что умел очень складно и легко говорить.

Наверное, здесь и была допущена некая историческая ошибка, в результате которой Распутин из обыкновенного сибирского мужика, привыкшего босиком ходить по земле, а по нужде забираться в ближайшие лопухи, превратился в некоего негласного повелителя царской семьи.

Сестры еще несколько раз встречались с ним на михайловском монастырском подворье, пытаясь разобраться в этом человеке, понять, что же в нем такого притягательного есть? Ни Анастасии, ни Милице не пришло в голову, что они имеют дело с обыкновенным человеком, наделенным гипнотическими способностями, а все остальное – разговоры про святость, про Бога, про земли, на которых этот человек побывал, про монастыри и знаменитых монахов – это наносное, идущее больше от расчета, чем от действительной веры.

Но человек этот умел заговаривать боль, останавливать кровь и лечить разные болезни.

Как-то вечером при свете тусклой керосиновой лампы-семилинейки Милица Николаевна спросила Распутина, знаком ли он с такой болезнью, как гемофилия?

Распутин первый раз в жизни слышал это слово, но тем не менее ответил утвердительно:

– Да!

И хотя взгляд Распутина был тверд, смотрел он прямо, Милица усомнилась в том, что тот знаком с этой редкой и непонятной болезнью. Спросила:

– Вы знаете, что такое гемофилия?

– Это… это, когда кровь бежит, бежит и не останавливается. Человек вообще может умереть, если у него не остановить кровь. Так ведь?

Распутин попал в точку.

– Так, – сказала Милица. – А чем она лечится?

– Травами, только травами. – Распутин назвал несколько трав, которые не были известны ни Милице, ни Анастасии.

– А у нас под Санкт-Петербургом, в лесах наших, они есть?

– Есть, только, может быть, называются по-другому.

– А кроме трав… никакая фармакология разве не способна помочь?

Слово «фармакология», так же как и «гемофилия», озадачило Распутина, лицо у него на миг подобралось, словно великая княжна произнесла что-то неприличное, но Распутин умел быстро ориентироваться в любой обстановке, ничто не сбивало его с толку – Гришку, которого вскорости стали именовать «старцем», вообще невозможно было сбить с толку, он с невозмутимым видом наклонял голову:

– Только трава, и больше ничего. Трава – единственное и главное лекарство.

Милица Николаевна говорила что-то еще, но Распутин не слушал ее, когда же она замолчала, поинтересовался вежливо, будто бы думал о чем-то своем, высоком:

– А что, кто-то из близких болен этим самым… ну, когда кровь не останавливается?

– Болен Алексей Николаевич, – чуть помедлив, сказала Милица Николаевна, – цесаревич, наследник престола.

Распутин на слова «цесаревич» и «наследник престола» никак не среагировал, будто бы и не слышал их, расправил рукою черную бороду.

– Если надо – помогу… Как же не помочь?

– Но для этого нужно приехать в Питер.

– Прибуду, – пообещал Распутин, считая, что приглашение в царскую семью он уже получил. – Раз надо самому батюшке-наследнику – я обязательно прибуду.

И вот он шел в Питер. Но не весь путь он одолевал пешком – и без того ноги сбиты, обувь горит, будто в костер попадает, – до Москвы он доехал на поезде и от Москвы до Питера половину одолел на поезде, а вот дальше пошел пешком, считая, что таким способом он привлечет к себе внимание, а главное – усилит свою святость.

Через день он был в Санкт-Петербурге – чопорном, блестящем городе, подавившем Распутина своей красотой, ровностью улиц, распаренной гладкостью мостовых, где все камешки уложены так ровно, что хоть линейкой замеряй, обилием белых колонн и пилонов на домах, лихими извозчиками, стремительно, будто ветер, носящимися по Питеру, – не приведи Господь попасть такому под колеса: мигом сомнет, раскатает в блин, извозюкает конским навозом, да еще хозяин от всей души огреет кнутом.

Извозчиков Распутин стал бояться с первых часов пребывания в Санкт-Петербурге. Но еще более извозчиков он боялся генералов, которых в Питере насчитывалось более чем в каком бы то ни было другом российском городе. Разинув рот, на углу одной из нарядных улиц он загляделся на то, как генерал переводит через мостовую трех длинноногих, длинномордых диковинных гончих собак, и получил от генерала удар по зубам.

– За что? – вскричал, задохнувшись от боли, Распутин.

– А чтоб впустую не пялился, – добродушно ответил генерал. – Не положено.

Генералы – это не извозчики, генералы – стать особая, Распутин еще не раз в своей яркой жизни будет получать зуботычины от генералов.

Был даже случай, когда он от одного генерала даже спрятался под чугунной скамейкой Летнего сада и сидел там до тех пор, пока генерал – седенький, неторопливый, добродушный, со старческой одышкой и пушистыми, вышедшими из моды бакенбардами пушкинской поры – не одолел всю садовую, заставленную мраморными бюстами аллею.

А генерал совершал свой проход долго, у каждой скульптуры останавливался, внимательно читал название, восхищенно причмокивал губами, откидывался назад, чтобы скульптуру можно было оценить как бы со стороны, отойдя от нее, снова приближался и с удовольствием разглядывал мраморное творение. Распутин, сидя под скамейкой, скрипел зубами:

– И чего это он так медленно ноги по земле волочит? Будто смерть! А?

Произошло это вскоре после того, как на квартире у Распутина появился один важный генерал в шинели с малиновой подкладкой, вежливо поинтересовался у хозяина:

– Григорий Ефимович Распутин – это, простите, вы будете? – И когда Распутин, неожиданно ощутив себя важным, напружинив грудь, подтвердил, генерал, не произнося больше ни слова, коротко и умело, будто кулачный боец, развернулся и сделал то, что сделал с Распутиным генерал, переводивший через улицу гончих собак, – съездил, как принято говорить в народе, по зубам.

Распутин, задавленно охнув, отлетел к стене, больно приложился лопатками и задом к мебели, генерал же неторопливо отряхнул руки и вышел из квартиры.

Впоследствии Распутин узнал, что он увлекся любимой женщиной генерала и тот решил проучить «старца». После этого Распутин стал не на шутку бояться людей в генеральской форме и до конца дней своих не сумел одолеть эту робость.

Вскоре Распутин оказался в царской семье, робея, боясь дышать, поскольку рядом находились царь – невзрачного сложения подтянутый человек с добродушно-спокойным выражением лица – и статная синеглазая царица, осмотрел наследника – обычного, как ему показалось, мальчишку, непоседливого, не знающего еще, какое место ему будет уготовано в Российской империи, спросил тихо, покашливая в кулак:

– Скажи, маленький, а вот сейчас, в эту минуту, тебя что-нибудь беспокоит?

– Голова немного болит, – ответил мальчишка, – а так ничего.

– С головой… с головной хворью мы живо справимся. – Распутин распростер над теменем мальчишки свои ладони, через три минуты поинтересовался: – Ну как?

– Тепло. – Мальчишка не выдержал, поежился, потом засмеялся, будто от щекотки.

– А голова как? Болит?

– Вроде бы нет.

– Вроде бы… – недовольно проговорил Распутин, – вроде… Она вообще не должна болеть. А ты должен ощущать легкость.

– Я чувствую себя легко, – сказал наследник. Распутин громко втянул в себя воздух, так же с шумом выдохнул.

– Ну вот, все в порядке. – Сделал несколько завершающих пассов над головой наследника.

– Теперь не болит… Совсем не болит. Спасибо, – вежливо произнес наследник.

– Одним «спасибо» не отделаешься, – сказал Распутин и засмеялся, потом оборвал смех, притиснул к губам ладонь – сказал вроде бы не то. Проговорил солидно: – Так будет всегда.

Царь осторожно подошел к нему:

– Скажите, что это за болезнь?

– Кровь, – неопределенно ответил Распутин. – Все дело в крови.

– Вылечить можно?

Распутин глянул на царя, прикинул что-то про себя, в следующую секунду сделался ниже ростом и ýже в плечах – понимал, что над царем возвышаться нельзя.

– Эта болезнь не лечится, – сказал он. – Но пока я жив – все будет в порядке.

Фраза была простой и точной, Распутин определил ею свое место в царской семье, делал ее зависимой от собственной персоны.

С этой фразы и началось восхождение Распутина.

– Но Милица Николаевна заверила меня, что вы умеете избавлять людей от гемофилии. Травами, – вяло произнес царь и умолк. Печально, будто ребенок, которого обманули, глянул на Распутина, повторил тихо, больше для самого себя, чем для собеседника: – Травами.

Распутин отвел глаза в сторону.

– В данном разе – нет, не смогу, в данном разе – случай особый, очень трудный. – Он поднял руки, провел ими над головой. – Я вот ладонями, кожей чувствую, все чувствую – и боль, и места, где застаивается кровь, а зацепить не могу. Все очень глубоко находится, вот. – Распутин быстро глянул на царя, оробел и снова отвел глаза в сторону. – Травами здесь не обойдемся.

– А чем обойдемся?

– Каждый раз, когда с Алексеем будет что-то происходить, будете вызывать меня во дворец. Только я способен ему помочь, больше никто.

– Никто?

– Вы же сами видели – врач здесь был. И что он сделал? Чем помог?

– Да-а. – Царь вздохнул, достал из кармана серебряный рубль, украшенный собственным профилем, и, как медаль, приложил к груди Распутина, проговорил прежним, тихим, голосом: – Рубль выглядит как награда. Вручаю за заслуги перед моей семьей, перед престолом. – Николай говорил серьезно, слова произносил хоть и тихо, но четко, будто выступал с речью перед годичным собранием какого-нибудь почтенного академического общества, голубые глаза его были спокойны. – Пока держите это, а подойдет пора – настоящую медаль получите.

Он сунул рубль в руки Распутину, тот не замедлил склониться перед царем

– Благодарствую покорно!

Про себя же подумал: «Ну и жмот! Редкостный жмот! За здоровье собственного отпрыска отвалил только рубль… Что мне рублем этим – зубы чистить? Рубль – не сотня! За такие дела положено “катеньками” расплачиваться. А медалька? Да на хрена мне медалька твоя? Обычное железо, из которого делают гвозди. В заду ею только ковыряться!»

Распутин еще раз поклонился перед царем:

– Благодарствую!

Когда он на поезде возвращался в Питер, то достал из кармана рубль, преподнесенный царем, всмотрелся в чеканный профиль, недоуменно приподнял плечи.

– Не пойму, он это или не он?

Огляделся. Народа в поезде было немного. Напротив Распутина на скамейке сидел сивый дедок купеческого вида, с лукавым быстрым взглядом и толстой медной цепью на животе. Цепь была тщательно надраена мелом, блестела как золотая. Это Распутину понравилось: «молодец, мужик, самоварное золото за настоящий металл выдает», позвал деда:

– Мужик, а мужик!

Дедок скосил на него один хитрый круглый глаз, второй глаз с любопытством следил за тем, что оставалось за пределами окна, за стеклами вагона, – глаза у него разъезжались в разные стороны, словно бы вообще не имели друг к другу никакого отношения.

– Ну!

– Скажи, ты царя видел?

– Живьем?

– Живьем.

– Было дело.

– Это он? Или не он? – Распутин показал разноглазому дедку подаренный рубль.

– Дай-ка посмотрю. – Дедок протянул к Распутину маленькую цепкую лапу с широко расставленными пальцами.

Распутин с опаской отдал ему рубль: а вдруг не возвратит?

Так оно и оказалось. Дедок внимательно осмотрел рубль, взял его на зуб, постучал челюстями металл, потом важно звякнул медной цепью.

– Это он!

– А не похож ведь!

– Еще как похож! – Дедок ловко подкинул рубль в руке, и тот неожиданно исчез прямо в воздухе – даже в ладонь не опустился, растворился, пока летел.

Рот у Распутина открылся сам по себе: первый раз он сталкивался с таким неприкрытым грабежом.

– А этот самый… – пробормотал он хрипло, облизал сухим языком губы.

– Что «этот самый»? Или кто?

– Рубль… Рубль где?

– Какой рубль?

– Ну, рубль был…

– А был ли рубль? – Дедок наклонился к Распутину, дохнул на него чесноком. – Ты смотри, любезный, не то я ведь сейчас жандарма позову. Тут, в поезде, есть два жандарма, в синем вагоне сидят, охраняют покой честных людей.

Синими вагонами в ту пору звали вагоны первого класса.

– Ы-ык! – испуганно икнул Распутин. Стольный град Санкт-Петербург продолжал преподносить ему свои уроки, учил жизни.

– Что, мил человек, не любишь встречаться с жандармами? – участливо спросил дедок, прошиб Распутина насквозь одним глазом – искристым, темным, будто хорошее сладкое вино, вторым глазом он продолжал наблюдать за картинами, что поспешно менялись за окном вагона. – То-то же, – молвил дедок, продолжая дышать чесноком. Он этим чесноком, похоже, был пропитан насквозь. Затем, выдержав паузу, проговорил доверительно: – Я тоже не люблю жандармов.

– Ы-ык! – вновь икнул Распутин, помял пальцами бороду, словно призывал на помощь каких-то ведомых только ему духов. – Ы-ык!

– Ничего, бывает и хуже, – успокоил его дедок.

– Ык! – Распутин сгорбился, приподнял плечи, словно бы забирался в самого себя, как в некий мешок. – Ы-ы-ык!

– Бывает, что человек вообще язык проглатывает, – сочувственно проговорил дедок. – Знаешь, как тяжело вытаскивать язык, провалившийся в глотку?

– Ык-к! – Икота у Распутина от этих слов пошла на убыль, будто они оказались целебными.

– Легче стало? – Дедок усмехнулся и назидательно подмигнул Распутину. – А рубль – это гонорар. Сделал дело, получил справку – гони деньгу! Гонорар называется.

– Ык! Верни рубль! – безголосо просипел Распутин. – Я тоже позову жандарма.

Дедок вновь склонился к нему, произнес жалостливо:

– Ничего-то ты, дурак, и не понял! Учи вас, учи… Все учеба не в коня!

– Рубль… Где мой рубль?

– Как ты думаешь, кого заберет жандарм, когда заявится сюда? Тебя, оборванца, или меня, купца второй гильдии, владеюшего в Новой Голландии дровяным складом? А?

Распутин еще больше втянул голову в плечи, сиротливо покосился в окно. Было ему обидно, в душе образовалась какая-то дырка, пустота, вызывающая слезное щемление, что-то горькое. В дырке разбойно посвистывал ветер.

– Ык!

– Вот именно «ык», – рассудительно, совсем не злобно произнес дедок.

Рубль Распутину он так и не отдал, а на перроне Николаевского вокзала, когда приехали в Питер, первым вышел из вагона. На Распутина он даже и не глянул, словно того не существовало на белом свете, двинулся по перрону к выходу, важный, внушительный, хотя из толпы он ничем не выделялся – ни ростом, ни внешностью, был такой же, как и все. Но слишком уж он подмял под себя Распутина – настолько подмял, что казался и великаном, и человеком не менее сановным, чем генерал, облагородивший Распутина оплеухой.

Распутин угрюмо пошел за дедком следом, держась шагах в десяти-пятнадцати от него. Попробовал наслать на дедка напасть, да ничего у него не получилось – дедок был сильнее Распутна, стоял ближе к нечистой силе, и все старания будущего «старца» оказались тщетными. Лицо у него невольно перекосилось, поползло в сторону, в горле что-то забулькало Ловко же обвел его дедок! Ну как малого дитятко вокруг пальца!

Санкт-Петербург – это столица, а у всякой российской столицы, где бы она ни располагалась, законы, как известно, волчьи, народ здесь живет ловкий, подошвы у ботинок научился «обстригать» так, что «обстриженный» даже не замечает этого: только что был в баретках, а глядь – уже шлепает босой. Босой, но зато с тростью. Здесь свои короли, свои охотники, свои зайцы, своя капуста. В столице лучше всего выступать в роли короля-охотника, хуже всего – зайца. Распутин выступил сегодня в роли зайца.

– Ничего, и наш день подгребется, – пробормотал он угрюмо, глядя, как дедок садится на лихача – аккуратно, словно бы боясь расплескать себя либо повредить плохо гнущиеся чресла, – наступит этот день – и ты, дядя, ляжешь в сырой подвал, в узкую квартирку среди бочек с мочеными яблоками Обязательно ляжешь! Придет твой срок!

Дедок хлопнул лихача ладонью по плечу и исчез. Больше его Распутин никогда не видел.
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Часть первая

Покушение на Распутина


[image: after_title]

Летом 1914 года в Петербурге прибавилось работы у зеркальных дел мастеров – и это народу показалось странным в прихожих и гостиных добротных домов сами по себе лопались огромные хрустальные зеркала, хотя никак не должны были лопаться, – прочность их была необыкновенной, зеркала не брал даже камень, со стен сверзались вместе с рамами, корежа и выворачивая толстые кованые гвозди, хрустальные доски, натертые ртутью; зеркала взрывались с винтовочным грохотом и осыпались искристыми грудами на пол – горожане никак не могли понять, что же происходит? Уж не завелась ли в чистейшем городе Санкт-Петербурге какая-нибудь нечисть?

Упорно поговаривали, что Санкт-Петербург будет скоро переименован, но в переименование никто не верил, считая это вымыслом болтливых людей – имя города уже укоренилось в истории, в голове, в сознании стариков и детей – всех, словом, и вряд ли кто мог смириться с тем, что Санкт-Петербург станет, допустим, Невскградом, Великососновском, Балт-градом, Озеродаром или просто Озерском. Но слово «бург» – немецкое слово, антигерманские настроения в народе росли, и с этим нельзя было не считаться.

Бог с ним, с переименованием! Но почему в Петербурге стали лопаться зеркала?

Как известно, разбитое зеркало – худая примета, хуже которой может быть только явление нечистой силы либо пролитая кровь. Но и это еще было не все. На окраинах Петербурга курицы стали орать петушиными голосами, чем вводили в смертельную бледность хозяев, это тоже плохая примета, к покойнику, а в доме шкипера Федорова на Васильевском острове родился шестиногий теленок. Тут уж и вовсе рассуждать было нечего, все самые головастые толкователи снов, примет и явлений озадаченно умолкали – разобраться в таком не могли даже они. Ясно было одно: людей ждали перемены.

С помоек Петрограда исчезли крысы – разом переместились куда-то, ушли целой армией; собаки начали выть по ночам по-волчьи; в родильных домах на свет стали появляться только мальчики – ни одной девочки, только мальчики и мальчики, что тоже наводило на раздумья: к чему бы это?

Беда висела в воздухе, она была ощутима, ее можно было даже потрогать пальцами, как вообще можно было трогать петербургский воздух – клейкий, влажный, туманный, будто дым, пропитанный солью, йодом, рыбой и ладаном.

И погода в Петербурге установилась необычная – теплая, как на юге, безмятежная. Небо было гладким, без единого облачка, глазированным, словно пряник, поблескивало изнутри мелким белесым крапом. В дачных поселках под Петергофом, на берегу залива, на станциях пышно цвела сирень и играли духовые оркестры, рождающие в душе тоскливое щемление и неизвестность, а старые солдаты-инвалиды, прошедшие Мукден и Порт-Артур, перестали просить милостыню – стеснялись.

И все-таки жизнь была прекрасна. Белые ночи – затяжные, только перед самым утром чуть затухающие – дурили головы гимназистам и гимназисткам. В лесах появилось много ранних грибов – сочных, крупных и, что самое главное – нечервивых. Словно бы и черви тоже исчезли с этой земли, переместились в иное измерение, в иное состояние и вообще стали чем-то иным, неведомым, а может, готовились к чему-то такому, о чем люди и не подозревали.

В один из таких теплых душных июньских дней Григорий Ефимович Распутин, известный сибирский старец, недавно поселившийся в большом доме на Гороховой улице, отправился на ипподром смотреть конные скачки.

Скачками он никогда не увлекался, лошадьми тоже, а по части азарта, считал, есть другие, более достойные увлечения, конского пота не переносил, запаха свежих дымящихся яблок, вываливающихся из-под хвостов прямо на песок дорожек, – тем более, но на ипподром пошел охотно, ибо пригласила его туда госпожа Лебедева, двадцатипятилетняя жена статского советника, специализирующегося по горнорудному промыслу, женщина редкостной красоты, при виде которой у старца начинала кружиться голова, а на жестком темнокожем лице возникало рассеянно-восхищенное выражение, сжим крепкого рта расслаблялся, а глаза – голубовато-светлые, загадочные, с внутренними свечечками, застывшими в зрачках, – эти свечечки горели то сильнее, то слабее, но никогда не угасали, и этот таинственный огонь притягивал к Распутину людей, не было у него знакомых, которые не отметили бы свечечек, словно бы Богом зажженных в глазах Распутина, – становились яркими и томными.

Был он одет в красную шелковую рубаху, перепоясанную тонким кожаным ремешком, украшенным мелкой серебряной насечкой, – этот ремешок, сделанный татарским умельцем, Распутин приобрел в мае в Крыму, но носил его редко, – в черные, хорошо сшитые штаны, заправленные в лакированные, на воинский лад подпирающие самое колено сапоги. Темные, без единой седой прядки волосы были расчесаны посредине на пробор, руки Григорий Ефимович часто запускал в бороду, выколупывал оттуда что-то, подносил к ноздрям, нюхал, иногда бросал в рот крошку, жевал.

Был он настроен мрачно, но с дамой говорил мягко, стараясь подбирать «деликатные» слова.

– Что с вами, Григорий Ефимович? – участливым тоном спросила Лебедева. – Вы вроде бы сам не свой? Случилось что-нибудь?

– Нет, не случилось. – Распутин наклонил голову, посмотрел себе под ноги. Пол между ипподромными скамейками, покрытыми свежим рыжеватым лаком, был тщательно подметен и обрызган душистой водой: сегодня на ипподроме ожидали знатных гостей. Сам Распутин тоже принадлежал к числу знатных – к нему уже дважды прибегал служка от хозяина, спрашивал, не надо ли чего? Распутин с хмыканьем отсылал его обратно – ничего ему было не надо. И Зинаиде Сергеевне Лебедевой тоже ничего не надо было. Служка убегал огорченный. – О германце думаю, – пояснил Распутин.

– И что же германец?

– Хитрый он. И хорошо организованный, в отличие от нас.

– Будет с ним война?

– А кто знает? – Распутин приподнял плечи, обтянутые красным шелком, поежился. – Не хотелось бы! – Недобро покосился на вторую свою спутницу, язвительную старуху Головину, никак она не хочет оставить их вдвоем с Лебедевой, сидит неподвижно рядом, изредка вставляет в речь что-нибудь колкое, язвительное, переживает за свою дочку Муню – а вдруг «старец» отдалит ту от себя? «Статуй, – неприязненно думал о Головиной Распутин, – ворона кастрированная. Как клювом-то ворочает! Того гляди, печенку расклюет. А? И с кишками выдерет. Во дворе стоял статуй… Тьфу!»

– Не молчите, Григорий Ефимович, – попросила Лебедева, – скажите что-нибудь.

– Настроения нет, – вздохнул Распутин, поиграл знатным крымским ремешком.

– Али чувствуете что? – спросила Лебедева.

– Может быть, – неопределенно отозвался Распутин, насупился, свечечки в его глазах заполыхали ярко, неземно, и он, покосившись на Головину, повторил чуть придушенным голосом: – Может быть!

– И все-таки, Григорий Ефимович, будет война с немцами? Не скрывайте, пожалуйста. Вы знаете куда больше, чем многие министры, и уж куда более нас, двух бедных женщин. Вы ведь… – Лебедева не договорила, подняла глаза, посмотрела в пряничную небесную высь, словно показывая, какое положение занимает Распутин в России, при царском дворе и в министерских кабинетах.

– Я не хочу этой войны, – твердо проговорил Распутин, – очень не хочу и сделаю все, чтобы ее не было. Хватит! Будет! – Он громко сглотнул. – И так русский мужик довольно пролил своей кровушки. Надо ль лить еще? – Голос его наполнился теплом, это засекла Головина, по-вороньи фыркнула, дернула плечом.

– Не надо, и я за это, – не замедлила отозваться Лебедева. – Война – это страшно. Но мы ведь так повязаны с английским и французским капиталом, что стоит только Англии или Франции недовольно поднять левую бровь, как Россия тут же нажмет на спусковой крючок винтовки – Россия не оставит своих союзников.

– А мамаша? – неожиданно спросил Распутин.

– Что «мамаша»? – не поняла Лебедева. Старуха Головина вновь по-вороньи фыркнула. – Что «мамаша»? – переспросила Лебедева.

– Мама-то – немка!

– А-а, – наконец-то сообразила Лебедева.

– А папа, папаша, в конце концов!..

– Что «папаша»?

– Папаша в этой жизни – тоже не последний человек, совсем не последнее место занимает. – Распутин замолчал, отвел глаза в сторону.

Над ипподромом возник тонкий, чуть с дребезжаньем голос серебряного рожка – через пять минут должны были начаться скачки.

«Папой» Распутин звал Николая Александровича. Романова, русского самодержца, и, как свидетельствовали очевидцы, случалось, звал иногда даже в лицо – имел, видно, на это право, «мамой» – царицу Александру Федоровну.

Если царь относился к Распутину настороженно, с молчаливым недоверием, то царица в «старце» не чаяла души – наследник Алексей был для нее самым дорогим человеком, она любила болезненного, с прозрачной кожей и тонкими чертами лица Алексея больше всех на свете, больше своих дочерей – великих княгинь.

– Я сделаю все, чтобы войны этой не было, – угрюмо проговорил Распутин, и по жестким ноткам, возникшим в его голосе, было понятно, что он действительно сделает все, чтобы войны не было, а сделать он мог больше, чем председатель Совета министров, военный министр, министры иностранных и внутренних дел, вместе взятые. – Папа меня послушается, – произнес Распутин убежденно. – Не хочу я войны, не хочу! – Он стукнул кулаком по колену. – Не люблю я войн, не люблю, не люблю!

Помолчав немного, он засунул руку в карман, достал оттуда горсть хорошо прожаренных семечек, очень крупных и чистых. Предложил Лебедевой:

– Хотите?

Та энергично помотала головой:

– Нет!

– Я тысячу раз пробовал от них отвыкнуть – не получилось. Не могу, – признался Распутин. Лебедева деликатно промолчала.

– Подсолнухово семя продлевает человеку жизнь. Доказано умными людьми.

– Кем конкретно? – поинтересовалась Лебедева.

– Учеными мужами. Этот самый доказал… – Распутин поморщил лоб и зашевелил губами. – Землячок мой… Менделеев! – произнес он с обрадованным видом.

Раздался второй сигнал серебряного рожка – до начала скачек оставалось три минуты.

– Вы будете ставить на лошадей? – спросила Лебедева.

– Мне никогда не везет: несколько раз ставил – выигрыша не было.

– А вдруг повезет?! Попробуйте! – предложила Лебедева.

Распутин в ответ хмуро качнул головой:

– Чего искушать судьбу?

– Полноте, Григорий Ефимович! – Лебедева потеребила его за рукав. – Какая уж тут судьба? Мелочи одни!

– Не скажите! – строго произнес Распутин.

Лебедева уговорила Распутина – он поставил на вороного жеребца по кличке Чардаш, на котором шел жокей Свирицкий.

– Если не повезет – вы будете виноваты, Зинаида Сергеевна.

– Беру этот грех на себя!

Распутин промолчал, улыбнулся. Не удержавшись, вздохнул:

– О-хо-хо! – Поймав взгляд Лебедевой, сказал: – Папа меня послушается! Обязательно послушается. А если не послушается, то как же он будет выглядеть перед мамой? А? Вот вопрос. – Распутин поймал зоркими глазами хищную птицу, повисшую в небе, прищурился, словно бы беря ее в прицел. – И птицы эти – не к добру, – сказал он, – летает очень хищная птаха, ворона перед ней – ребенок.

Распутин искренне считал, что воевать с организованной, обутой в хорошие хромовые сапоги, имеющей сильный флот и авиацию, вооруженной пушками Круппа Германией нельзя. Бесполезно. Так считали и сильные мира сего: Штюрмер, Маклаков, Протопопов, Белецкий <см. Комментарии, Стр. 31. Штюрмер Борис Владимирович…>. Но и Штюрмер и Протопопов выражали эту точку зрения осторожно, боясь вызвать недовольство, а Распутин в словах себя не ограничивал, что думал, то и говорил. Не боясь, что его поймут неправильно или того хуже – накажут. Чего-чего, а наказания он не боялся. «Если что – маме пожалуюсь, мама, она всем заступница, а мне – в первую очередь», – подчеркивал Распутин.

Пользуясь тем, что царица принимала его, а царь Николай Александрович, находившийся под пятой своей жены, обязательно выходил к «старцу», когда бывал дома, Распутин назначил немало людей на высшие посты России, в том числе и министерские. Нельзя сказать, чтобы он делал это за взятки, хотя от денег он никогда не отказывался, с одинаковой легкостью беря и три тысячи рублей, и двадцать копеек, или преследовал личные цели – нет, Распутину нравилась власть, нравилось то, что он потом мог сказать своему подопечному при людях: «Ты, батенька, опять сегодня с утра не высморкался, на носу – вона, мутная капля висит, отойди-ка в сторону, вытрись! Носовой-то платок есть? Свежего не дать?» И надо было видеть при этом его торжествующее лицо, осанку и взгляд, брошенный на чины сопровождения и охраны – те выпячивались перед своим шефом и тушевались, и вообще Распутину доставляло удовольствие сознание того, что он может делать то, чего не могут делать другие.

Кто такой Распутин? Человек, который потряс в начале двадцатого века Россию? Нет, он потряс не только Россию, о нем часто писали газеты Франции, Англии, Германии, Италии – об иных коронованных особах, прибывающих с визитами в Париж или на водные курорты Баден-Бадена, не писали так, как писали о Распутине. В России газеты фиксировали почти каждый шаг «старца» – вначале какая-нибудь столичная газета, а потом за ней – словно бы по цепи – почти все газеты от Смоленска до Владивостока. Например, стоило газете «День» поместить заметку «Квартира на Английском проспекте, где проживал Распутин, сдается», как эту заметку мигом подхватывали почти все петербургские и московские газеты, а за ними и все другие прочие…

Особенно любили газеты перепечатывать заметки типа «22 марта выехал в Тюмень Гр. Распутин с отцом». Таких заметок не давали даже о передвижении министра внутренних дел России Маклакова – жизнь Маклакова была куда скромнее, чем жизнь Распутина, и хроникеры редко проникали в нее. Расположение Распутина часто значило больше, чем расположение Маклакова или директора Департамента полиции Белецкого.

Каждое утро в его квартиру набивалось много народа: генералы сидели на одной скамье с оборванными нищими, юные, пугливые гимназистки – с безносыми бородатыми старухами, от которых пахло навозом, блестящие франты, выходцы из высшего света, – с безродными работягами, ночующими в подвалах, худосочные чиновники в протертых брюках, которым надо было получить хотя бы малую прибавку к жалованью – рядом с людьми, которым ничего не надо было, они оказались в распутинской гостиной только ради любопытства: хотелось увидеть Распутина – тобольского мужика, чьи изречения царица Александра Федоровна заносила наряду с изречениями известных зарубежных мудрецов к себе в отдельную книжечку.

В девять утра – иногда на несколько минут позже, но почти всегда в одно и то же время – в гостиной, позевывая, выскребая из бороды крошки, появлялся Распутин, отвешивал общий поклон:

– Здрассте вам!

– Одет он был по большей части в знакомую красную рубаху и черные тонкие брюки – суконные, рубчиковые или шелковые, наиболее подходящие для жаркой погоды и плясок, на ногах красовались легкие галоши либо черные лакированные туфли: в доме Распутин сапог не признавал, считал их тяжелой обувью, – и что всем бросалось в глаза, галоши и туфли он надевал на босу ногу и иногда, когда сидел, вытаскивал ногу из галоши и шевелил длинными, покрытыми редким волосом пальцами – это доставляло ему удовольствие.

Если хор голосов, отзывавшихся на распутинское «здрассте вам» был нестройным, Распутин, добродушно щурясь, повторяя:

– Здрассте вам! – и снова отвешивал поклон. Выслушав ответ, начинал обход собравшихся.

Он шел по кругу, останавливался у каждого, заглядывая в глаза, брал заготовленную бумагу, если она была заготовлена, кивал: «Ладно, помогу» или: «Переговорю тут с одним человеком, он может подсобить», – в основном ему подавали прошения о продвижении по службе, о поручительстве в заеме денег под имущество, и старец почти все выполнял, но случалось, что Распутин останавливался у иного просителя и брал его за пуговицу. Произносил истончившимся, каким-то дырявым голосом:

– Слушай, милый, а ведь я тебе уже два раза помогал… В этом самом… в продвижении по службе. Ты дважды продвинулся, но надежд не оправдал… Ты, б-батенька, знаешь кто? – Ты… – ты сам знаешь кто! Иди-ка, друг, отсюда и больше не приходи – Не глядя в бледное, вытянутое лицо «не оправдавшего надежд», Распутин двигался дальше – память у «старца» была острой, он помнил почти всех людей, с которыми встречался и имел дело.

Нищим, пришедшим к нему на «утренний прием», он давал деньги – в основном мелочь, но, случалось, доставал из кармана и серебряный рубль – деньги по тем временам немалые – и с размаху, громко, словно грузчик, шлепая его в протянутую ладонь – жадным «старец» не считался и денег у себя не держал, одной рукой он брал деньги, другой давал.

Часа за полтора Распутин управлялся со всеми, кто находился в прихожей. По свидетельству Департамента полиции, который вел за Распутиным тайное наблюдение, в день у него иногда бывало до трехсот человек. Потом «старец» уходил пить чай с баранками и вареньем. Больше всего на свете Распутин любил баранки, варенье и семечки.

Варенье для него специально готовили поклонницы, семечки присылали из деревень.

В час дня к подъезду подкатывал автомобиль, за рулем которого сидел шофер в рыжей непродуваемой куртке и «аэропланных» очках, украшающих мягкий французский шлем. Распутин выходил из подъезда и садился в авто.

Под уважительными взглядами зевак автомобиль пускал кудрявую струю дыма, заставлял людей чихать и морщиться, шофер нажимал на резиновую грушу клаксона и отъезжал. Распутин отправлялся с визитами к «сильным мира сего» – тем, кто мог дать ход бумагам, собранным во время приема.

Возвращался он вечером, иногда совсем поздно, часто в подпитии, пахнущий сладкой марсалой или одним из самых любимых своих вин, которое он называл одинаково любовно «мадерцей»:

– Мадерца тоску снимает!


Санкт-Петербург той поры был полон странных людей, многие из которых попали в окружение Распутина – их словно бы течение специально прибивало к квартире «старца», будто сор, иногда они задерживались надолго, иногда пропадали, чтобы потом возникнуть вновь, некоторые же исчезали навсегда.

Одной из главных среди них была, несомненно, Лохтина, «штатская генеральша». Это ей, по преданию, Распутин был обязан грамотой – она научила его из палочек-черточек складывать буквы, и Распутин, познав их, долго сидел с изумленным лицом.

Впоследствии Распутин так и писал – крупными палочками с округленными макушками и низами, там, где буквы надо было округлять, с большим количеством ошибок. Он умудрялся в слове из трех букв сделать пять ошибок: слово «еще» он писал «истчо». Почти все знаменитые его записки-«пратецы» – послания различного рода начальникам – начинались словами: «милай дарагой памаги» – без всяких знаков препинания, и «старец» очень обижался, если его цидулы оставались без внимания.

Генеральша была дамой оригинальной, ходила в белом либо в черном цилиндре пушкинской поры, густо красилась, возраста была неопределенного и первой в Питере положила глаз на «старца», трезво оценив его жилистую фигуру, возможности по части разных удовольствий и одновременно – святости, и решила совместить приятное с полезным. Многие считали ее сумасшедшей, но Лохтина показала себя далеко не сумасшедшей (хотя годы свои закончила в психиатрической клинике) и на истории с Распутиным сумела сколотить себе немалый капитал. Впрочем, желание получить удовольствие иногда брало верх над разумом, и тогда Ольгу Константиновну одолевали бесы.

Лучшим лекарством от этого был Распутин, он, как никто, умел мастерски изгонять бесов, и Лохтина часто пользовалась «лекарством», но потом надоела «старцу», и он только морщился при виде ее.

Однажды она приехала к нему даже в Покровское – прикатила на богатой коляске, увешанной лихо тренькающими колокольчиками, подняв на деревенской тихой улице огромный столб пыли.

Распутин, почесываясь и зевая, вышел на крыльцо.

– Ну, чего пылюгу подняла?

Лохтина, уловив в голосе «старца» сердитые нотки, бухнулась перед ним на колени, прямо на загаженную курами и поросятами землю:

– Прими, отец родной!

Распутин с неожиданным интересом глянул на генеральшу.

– Заходи, – сказал он и посторонился, пропуская в дом Лохтину, украшенную какими-то блестками, ленточками, металлической рыбьей чешуей, перьями, цветными пуговицами, стеклярусом, кнопками, кружевами, рюшечками, оборками, – и всего этого было видимо-невидимо, глянул во двор – нет ли посторонних глаз, и плотно закрыл за собою дверь.

Через час генеральша с визгом вылетела на крыльцо, следом за ней вынесся босоногий, растрепанный, с клочкастой бородой, хрипящий Распутин, догнал генеральшу и со всего маху припечатал ее сзади ногой. Генеральша только взвизгнула, слетая с крыльца.

Прыгнула в коляску, которая ожидала ее – не уезжала, была специально нанята, да и вообще генеральша предвидела такой исход, – и отбыла из Покровского. Пыль снова густым столбом поднялась к облакам.

Распутин деловито отряхнул одну ладонь о другую.

– Ты чего, Гришк? – высунулся из сарая полупьяный отец.

– Ничего. Ходють тут всякие, – он снова отряхнул ладонь о ладонь, – а потом горшки с тына пропадают. И сапоги оказываются без заплат и подметок.

А в остальном отношения Распутина и генеральши были образцовыми.

Одной из самых знатных дам в российской столице была Головина – вдова влиятельнейшего человека, царского камергера Евгения Головина, женщина, до глубокой старости сохранявшая следы былой красоты, осанку, острый живой ум, одевавшаяся, в отличие от генеральши Лохтиной, «простенько и со вкусом», но тем не менее, как и Лохтина, безмерно преданная Распутину, хотя и сердитая. Впрочем, Бог с ней, со старой Головиной, гораздо более ее «старцу» была предана камергерская дочь Мария Евгеньевна, в обиходе – Муня. Иногда ее звали Мунькой. Мунька, случалось, месяцами жила у Распутина.

Высокая, худая, с козьей грудью и низким голосом, Муня Головина, однажды испробовавшая, что такое «изгнание беса из тела», готова была, так же как и генеральша, изгонять беса по нескольку раз на день – дело это ей страшно полюбилось. Она, случалось, подменяла Распутину секретаря, пыталась выдавить из окружения «старца» Лапшинскую, а потом и Симановича, ревновала Распутина ко всему и вся. Он помыкал ею как хотел, даже животными, наверное, так не помыкают, как он помыкал Муней. Муня терпела.

Говорят, «старец» даже доходил до того, что заставлял пить воду из таза, в котором мыл ноги, и Муня делала это покорно и благоговейно, Она прошла с Распутиным через всю его питерскую жизнь, вплоть до смерти.

В поле зрения Распутина также попал – он просто не мог не попасть – очень странный человек из знатного рода, князь Михаил Андронников. Кличка у Андронникова была совсем неподходящая для княжеского звания – Побирушка. Был Побирушка похож на ходячую, несвежую, уже заплесневелую котлету. Самое красочное и точное описание его дал Сухомлинов <см. Комментарии, Стр. 37. Сухомлинов Владимир Александрович…>, бывший военный министр России: «По наружному виду – это Чичиков: кругленький, пухленький, семенящий ножками, большей частью облекающийся в форменный вицмундир с черным бархатным воротником и золотыми пуговицами. Он зачислялся обыкновенно по тому министерству, патрон которого ему благоволил, пользуясь за это взаимностью князя, и приходил в ярость, когда его вышибали из списков ведомства с переменой министра.

Числясь только по ведомству, не получая ни содержания, ни наград, он пользовался лишь вицмундиром. Способность втираться к власть имущим была у этого человека совершенно исключительная. Весьма немногим из тех, кто был намечен князем, удалось избегнуть чести пожимать его нечистую руку. А были и такие, которые в нем и души не чаяли. Тайна его положения обусловливалась тем фактом, что отдельные министры пользовались его услугами, чтобы быть осведомленными относительно их коллег и о том, что делается в других министерствах».

По части того, что Андронников был бессребреником, бывший военный министр, а в недалеком прошлом – киевский генерал-губернатор, думаю, здорово ошибался. Или просто спутал Побирушку с кем-то еще.

Хотя Андронникова действительно часто пинали ногами, перешвыривая из одного ведомства в другое, но зарплату он получал регулярно: то находился на денежном содержании у военных, то расписывался в эмвэдэшной ведомости, то оказывался на «краю краев» Табели о рангах – там, где ведают почтами либо нарезом земли.

Вид у Побирушки был отталкивающим. Обрюзгший, с оплывшими щеками и жирными бабьими плечами, неряшливый, с сальными завитками волос, он был крайне неприятен. И, само собой, походил на побирушку, ночующего на городской свалке. Оттого его и прозвали Побирушкой.

Обладал он одной особенностью. Если Побирушка появлялся ранним утром в какой-нибудь квартире с букетом жиденьких цветов, с неизменным своим кожаным портфелем, набитым для солидности старыми газетами и туалетной бумагой – специально показать, что владелец находится при портфеле и вообще он велик, вхож ко всем выдающимся людям и проблемы решает только государственные, ниже не опускается, – и отвешивал низкий поклон хозяину, это означало одно: хозяина ждало солидное повышение по службе.

Откуда Андронников добывал сведения о том, что хозяин пойдет в гору – не ведомо было никому.

Говорят, что из типографии, где печатали высочайшие указы, брал там верстку, жадно прочитывал и резво мчался к очередному государственному чиновнику, смиренно прося впоследствии его не забыть. Создавалось впечатление, что не царь подписывал указы о новых назначениях, а Побирушка.

Когда в Питере появился Распутин, Побирушка сблизился с ним и через некоторое время стал ходить в квартиру «старца» как к себе домой.

Вот там-то, на кухне у Распутина, ему действительно довелось принять участие в назначении нескольких важных государственных чиновников. Но это было позже. Много позже.

А вот еще одна любопытная фигура из распутинского окружения. Иван Федорович Манасевич-Мануйлов. В обществе его знали в основном как журналиста. В более узких кругах – как шпиона, стукача, человека, чьи доклады принимал сам начальник Департамента полиции. Лично. С глазу на глаз.

Манасевич-Мануйлов отличался от Побирушки и ему подобных. Это был светский человек. В парикмахерской ему делали маникюр. Как иной избалованной, изнеженной дамочке.

Родился он в семье очень делового человека – Тодеса Манасевича, умудрившегося по почтовой части обставить всю Россию и принести ей такой денежный урон, какой, наверное, не принесло нашествие Наполеона, – видавшие виды чиновники с клейкими ладонями, сами большие мастера хапнуть, лишь стонали от зависти: такое им было не под силу. Мозги имели не те. Разбогатевший Тодес захотел переместиться из захолустного городка на западе России, в котором жил и в котором, случалось, погибали застрявшие в грязи лошади и их не удавалось вытащить, – в столицу, и взятки соответствующие приготовил, но светлым мечтам Тодеса Манасевича не суждено было сбыться – его загребли.

Грубо, беспардонно, вывернув руки и навесив на них тяжелые наручники. За деятельность, нанесшую большой экономический урон государству, Тодеса упекли в Сибирь. До скончания века кормить тамошних комаров. Так Тодес Манасевич в Сибири и сгинул.

Сынка его, мягкотелого толстяка с печальными крупными глазами, взял к себе купец Мануйлов. Через некоторое время он вместе с приемным сыном принял лютеранство. Сын, имевший сложное еврейское имя, стал называться Иваном, отчество, естественно, получил – Федорович. Имя «Федор» к Тодесу стояло ближе всего. Фамилию же начал носить двойную: Манасевич-Мануйлов.

Деньги, которые купец Мануйлов оставил после своей смерти – большие деньги, подросший Ванечка, оказавшийся большим любителем сладкого, быстро прокутил и пошел работать в охранку. По части стукачества ему, говорят, не было равных – он превзошел самого себя, и через некоторое время двинулся по служебной лестнице вверх.

Его послали в Париж – уже не по стукаческой части, а с поручением более «благородным» – шпионить. Дали большие деньги – столько валюты, что на нее во Франции можно было купить пару хороших особняков. Ни пару особняков, ни даже один Ванечка не купил – он прокутил деньги. В конце концов их не стало совсем – не на что было даже купить простенькую ручку со стальным дешевым пером «рондо», – Ванечка Манасевич-Мануйлов сел на мель.

Парижские проститутки, в отличие от санкт-петербургских, брали много, потому Ванечка и разорился – промотал даже те деньги, которые были положены ему на жалованье. По всем законам он должен был отправиться на свидание к своему предприимчивому папаше кормить сибирских комаров, но этого не произошло: люди, проходящие по шпионскому ведомству, так бесславно свои дни не заканчивали, не исчезали, они все были на виду, каждый – на счету, как ОЦС – особо ценные сотрудники. Ванечка был ОЦС.

Лютеранин по навязанной ему вере, иудей по происхождению, Ванечка неожиданно заделался отчаянным православным и был послан в Ватикан. Как это ни смешно – защищать там интересы православной веры.

И заодно шпионить. И воровать. Воровал Манасевич-Мануйлов так, как другим и не снилось. Впрочем, Ванечка и работал. Но как?! Например, он достал секретные коды японской разведки – это было в тяжелую пору Русско-японской войны, когда наши солдаты тысячами ложились в землю под Мукденом и Порт-Артуром, такие коды могли сохранить столько жизней! Ванечка содрал с охранки бешеные деньги – на них в Париже можно было купить либо построить целый квартал. Когда же с кодами начали работать специалисты, оказалось – это обычные, выдранные наугад страницы из англо-японского словаря. Деньги в казну Ванечка, естественно, не вернул.

В конце концов вора из шпионского ведомства вышибли, и он оказался на улице.

Еще в детстве Ванечка Манасевич научился складывать слова в предложения, предложения во фразы и целые колонки, колонки в страницы и так далее, поэтому, очутившись на улице, Ванечка Манасевич-Мануйлов решил осчастливить собственной персоной русскую журналистику.

Он начал работать на фамилию Сувориных <см. Комментарии, Стр. 40…на фамилию Сувориных>, на отца и сына, на «Новое время» и «Вечернее время», перемещался из одной редакции в другую, где навострился довольно успешно стричь купоны. Писал он по большей части различные рецензии и отзывы. Пером он владел ловко, но беспринципно – например, актриса, о которой он собирался дать положительную статью, должна была с ним переспать да еще заплатить за отзыв хорошие деньги.

Насчет «переспать» для многих было противно; Манасевич-Мануйлов насквозь пропах луком и водкой, от сияющей позеленевшим золотом улыбки некоторым дамочкам делалось дурно, и они спешили сунуть Ванечке в руку пару-тройку лишних купюр, лишь бы не спать с ним. Манасевич-Мануйлов еще в юные годы вставил себе золотые зубы, поэтому каждое слово, которое срывалось у него с языка, сопровождалось режущим глаза сверком, зубы лупили светом, как прожектора, и от них хотелось прикрыться ладонью.

Брал он много – хапал столько, сколько вмещалось в руке, ему платили все: владельцы цирковых балаганов и главные режиссеры театров, хозяева ресторанов и актрисы, барыги, собирающиеся начать свое дело, и палаточники, торгующие рыбой и гвоздями; его боялись все: а вдруг этот страшный человек раздолбает в очередной статье их заведение?!

Владельцы банков Ванечку тоже боялись.

– Не подмаслите, – говорил он им, – буду гавкать. Ох как буду гавкать!

Промышленные предприятия Манасевич-Мануйлов не трогал – опасался слесарей и прочего рабочего люда: отделать могут так, что родная мать не узнает.

При всем том он демонстративно подчеркивал, что до сих пор продолжает служить в штате охранки, и это была еще одна причина, по которой боялись Манасевича-Мануйлова. Боялись на всякий случай: а вдруг посадит?

На Распутина Манасевич-Мануйлов наткнулся только благодаря собственной лени: лень было искать материал для очередной статьи, лень было ехать куда-то, лень было суетиться, как это делают другие журналисты, и он взял то, что находилось под рукой, – Распутина.

Тогда считалось: о Распутине не пишет только ленивый. Вот ленивый о нем действительно не писал, это был Манасевич-Мануйлов. Поразмыслив немного, браться за Распутина или не браться, Ванечка почесал пальцами затылок и махнул рукой: «А-а, пусть будет Распутин. На безрыбье и рак рыба». И написал про «старца». Да так лихо написал, что Распутин, прочитав сочинение неизвестной Маски – Манасевич-Мануйлов подписывал свои материалы именно этим псевдонимом, – чуть было не заплакал от обиды.

«Ну чего плохого я той Маске сделал, а? Скажите, люди?» Немного отойдя от обиды, «старец» начал наводить справки: кто таков этот автор? Что за Маска? В конце концов узнал: Маска – это Манасевич-Мануйлов.

Попив чаю и хлебнув для смелости мадеры, Распутин сел на извозчика и покатил в Эртелев переулок к дому номер одиннадцать, где располагалась редакция «Вечернего времени» и где у Манасевича-Мануйлова имелась своя комнатенка, заваленная старыми газетами и журналами, пропахшая пылью, мышами, коньяком, капустой и лекарствами. Иван Федорович гордо называл свою рабочую комнатенку «кибинетом». В «кибинете» стояла солидная машинка с расползающимся во все стороны шрифтом «Ундервуд», а на приставном крохотном столике – давно не мытый графин с двумя такими же давно не мытыми стаканами.

Распутин вошел в кабинет, как обычно привык входить в подобные кабинеты – без стука, решительно, подогревая себя мыслью, что за его спиной стоят великие люди, в случае если кто-нибудь вздумает его обидеть, в обиду не дадут и из любой ямы вытащат, да и в кабинете мог сидеть пустячный человек, обычный нуль. Дальше произошло вот что.

Манасевич-Мануйлов строго взглянул на Распутина, быстро сообразил, с кем ему сейчас придется иметь дело, и спросил напористо, на «ты», свинцом прокатывая во рту слова:

– Почему без стука ворвался, а?

«Старец», мигом оробев, неопределенно приподнял плечи, покосился светлыми печальными глазами на кипу пыльных газет, сложенных в углу.

– Кто такой? – вновь резко спросил, будто прогавкал, Манасевич-Мануйлов.

– Распутин я, – вздохнул «старец», – а по паспорту буду – Новых.

Недавно он попросил Николая, чтобы тот позволил ему сменить фамилию.

– Чего так? – спросил Николай. – Чем старая фамилия не нравится?

– Да незвучная она. – «Старец» скривил губы. – Ничего в ней хорошего нет.

– Меняй! – разрешил царь.

«Старец» пошел в полицейский участок и выправил себе новый паспорт. На фамилию Новых.

Общение Распутина с журналистом Ванечкой было коротким, «старец» даже понять не успел, что с ним произошло, не говоря уже о словесных объяснениях. Манасевич-Мануйлов, проворно поднявшись из-за стола, лихо развернул Распутина носом к двери и нанес ему удар кулаком в центр затылка.

Все-таки он кое-чему в полицейском департаменте научился, для работы в Париже его готовили специалисты не самые худшие, навыки, полученные им, выручали его не раз. Пригодились они и сегодня.

«Старец» охнул, звонко стукнулся коленками об пол и оказался на четвереньках, а еще через миг сокрушающий удар ногой по «пятой точке» придал ему нужную скорость, и «старец» с грохотом вынесся в коридор.

Манасевич-Мануйлов («старец» иногда потом ошибался и звал его «Манасевичем с Мануйловым», будто двух человек) отряхнул ладони и спокойно продолжал свою работу.

Из соседних комнат выскочили сотрудники.

– Ванечка, что за грохот?

– Так, – спокойно ответил «Манасевич с Мануйловым», – приходил тут один, условиями нашего труда интересовался.

– Издатель?

– Издатель, – с веселым хмыканьем подтвердил журналист. – Широкого профиля, всем интересовался – от плоской газетной печати и нашей политики в Месопотамии до производства грабель и выращивания тюльпанов в навозе.

– Познакомил бы!

– В следующий раз. Он еще обязательно появится.

Ванечка как в воду глядел.

Распутин, кряхтя, почесывая ушибленный зад, пошел в ближайшую пивную опрокинуть пару кружек светлого пенистого напитка с солеными сушками, а заодно обмозговать происшедшее. Главной его мыслью было: как бы наведаться к Манасевичу-Мануйлову еще раз?

– Не то ведь как – не окоротишь его сейчас, он гавкать будет до скончания века, – бормотал он глухо, с трудом разгрызая порчеными зубами крепкие соленые сушки. – Надо прикормить его. Либо убить. С собакой нужно поступать по-собачьи. Другого пути нет.

На следующий день в «Вечернем времени» вышла новая хлесткая статья о Распутине, подписанная Ванечкиным псевдонимом «Маска», и Распутин взвыл от негодования и боли:

– Доколе ж это будет, а?

Вспомнил о том, что вчера ему приходила в голову мысль: «А не прикончить ли этого “Манасевича с Мануйловым”? Гавкающую собаку надо обязательно заставить умолкнуть, накормить ее либо перешибить хребет зарядом дроби…» Накормить Манасевича-Мануйлова «старец» не мог, а насчет убить… Лицо у него сделалось серым, борода затряслась, он забормотал подавленно:

– Слаб человек, очень слаб! Не могу я укокошить Манасевича с Мануйловым, придется снова идтить к нему на поклон. Водки вместе выпить… Ну чего он все время плюется в мою сторону? – Распутин скуксился плаксиво, борода его полезла в сторону. – Чем я ему так мешаю? Перебежал ли где дорогу, бабу ль где отбил, деньгу перешиб ли – что произошло? Почему он на меня гавкает?

Распутин чуть не заплакал. Держа перед глазами газету, снова от строчки до строчки, с первой буквы до последней, спотыкаясь на словах и потея от натуги, прочитал, что о нем сочинил творец под псевдонимом Маска, хлюпнул носом – этот стервец умел больно цеплять. Выругался смачно:

– С-сука!

Надел на себя лучшие штаны и рубаху, на ноги натянул новые козловые сапоги – чтобы обувь не воняла жиром и дубьем, сапоги обработали так, что они стали теперь пахнуть жареными подсолнухами, – взял палку и шляпу и пошел искать по Питеру Манасевича-Мануйлова.

Заявиться к нему на работу, как в прошлый раз, Распутин не рискнул – был уверен, что общение с Маской в официальной обстановке мало чем будет отличаться от того, что уже было, – Ванечка скрутит ему руки и вновь врежет под зад коленом, поэтому он решил искать журналиста в дешевых забегаловках.

Он нашел «Манасевича с Мануйловым» в распивочной на Садовой улице – тот потягивал из графинчика холодную водку и закусывал ее осетриной, накладывая на каждый кусок рыбы толстую охапку хрена. Распутин поморщился: от такого количества хрена у него даже заломило зубы. В Сибири, например, хрен так безудержно не едят, некоторые тамошние гурманы вообще не знают, что это такое, а здесь, в Рассе, на какой стол ни глянь – всюду стоят глиняные бадейки с хреном.

Взяв себе пива, Гришка, зажмурив глаза, смело уселся за столик Манасевича-Мануйлова. Поерзал костистым задом, словно бы проверял, крепок ли стул, отпил из кружки немного пива и только потом спросил:

– Можно?

– Валяй! – разрешил Манасевич-Мануйлов, проглатывая очередной кусище осетра, рыбу он почти не разжевывал, проглатывал целиком, вместе с хреном.

Распутин снова деликатно пригубил пива, раздумывая, с чего бы начать разговор. Проблеял нерешительно:

– Я это…

– Что-о? – Ванечка Манасевич-Мануйлов проглотил очередной кусок осетрины, выхлебал из графина немного водки, поболтал ею во рту, взял в руку вилку, угрожающе выставил ее перед собой.

– Извините, ради бога! – смятенно пробормотал Распутин, глаза его расширились от испуга. – Не хотел, не хотел…

– Смотри у меня, – Ванечка погрозил «старцу» вилкой, – не то живо в задницу всажу.

Распутин поперхнулся пивом и поспешно отодвинулся от этого страшного человека.

Выбрав кусок осетрины потолще и поаппетитнее, Ванечка насадил его на вилку. Распутин подавленно молчал. Так и шла их «беседа».

Наконец «старец» собрался с духом, вытащил из кармана пачку денег.

– Я это…

«Манасевич с Мануйловым» заинтересованно посмотрел на него, одобрительно кивнул.

– Это другой разговор! – сказал он.

Денег у Ванечки никогда не хватало, несмотря на то что он получал гонорары и в «Новом времени» и в «Вечернем», обслуживая по очереди то одно издание, то другое, последние месяцы ему начало подкидывать немного денег ведомство Степана Петровича Белецкого, плюс перепадало от разных артисточек – под положительные рецензии, – и все равно денег не хватало.

Виной всему была любовница – также из артистического мира, по фамилии Лерма, съедала она денег неимоверно много, и Ванечка очень страдал, когда не мог достать их. Если у Ванечки не было денег, Лерма немедленно покидала его и перемещалась в постель одного из питерских жокеев, который, вполне возможно, участвовал сейчас в заездах, и сурово выговаривала оттуда Ванечке, что, пока у него «финансы не перестанут петь романсы», она не вернется. Ванечка от горя и мук ревности лез у себя в «кибинете» на стены. За деньги он был готов продать что угодно, не только Родину – готов был даже выкопать в Сибири останки своего отца, Тодеса Манасевича, и преподнести в кулечке покупателю в обмен на пару банкнот.

Деньги, деньги, деньги! Они всегда были (и остаются) движущей силой общества, с годами ничего не меняется.

– А если я дам вам денег, вы не будете больше меня пропесочивать? – уважительно, на «вы», с дрожью в голосе спросил Распутин.

– У тебя столько денег не найдется, – небрежно бросил Ванечка.

– Я буду стараться.

– Давай деньги, там подумаем!

Распутин, поковырявшись в кармане, вытащил еще одну пачку денег, положил на стол.

– Вот!

Ванечка прикинул опытным глазом: денег было много, тысячи полторы. Значит, Распутин здорово припекся к сковороде, поджариваемый со всех сторон статьями Ванечки Мануйлова. Судя по глазам, в которых завспыхивали колдовские огоньки, «старец» жаден и копейку выдавить из него невозможно, а тут расстается с гигантской суммой, на которую запросто можно купить дом, участок земли и стадо коров, чтобы не быть голодным.

– Мало! – Ванечка недовольно шевельнул атласными бровями.

Хотя денег было много. Даже в лучшие времена, когда он сидел в Париже и вольготно распоряжался подотчетными суммами – что хотел, то с ними и делал, – у него и то не всегда бывало столько на руках.

– Да ты что?! – Распутин не удержался, взвыл. Манасевич-Мануйлов, не глядя на «старца», отпил из графинчика водки, побулькал во рту.

– Раз сказал, мало – значит, мало.

Распутин поковырялся в кармане, достал третью пачку денег и, похлюпав носом от жалости к самому себе, положил рядом с первыми двумя.

– Это все. Я даже на пиво себе ничего не оставил!

– Пиво я тебе куплю, – сказал Ванечка, – но впредь знай, дядя: слово в России ценится дорого. А ты жмешься, как кухарка в руках извозчика.

– Вот рыбий потрох! – горестно и одновременно восхищенно пробормотал Распутин. – Подметки режет на ходу и не морщится! – Он взял кружку с пивом и залпом выпил ее до дна, поставил рядом с первой, уже пустой, и не заметил в волнении, как она опустела…

Выпрямившись над тарелкой с осетриной, Манасевич-Мануйлов звонко пощелкал пальцами:

– Человек!

Подскочил половой с напомаженной, блестящей от репейного масла головой, согнулся в поклоне:

– Чего изволите?

– Кружку пива за мой счет. Ему вот. – Ванечка потыкал сальным от осетрового жира пальцем в Распутина. Подумав, облизал палец, глянул колко на «старца» и проговорил нехотя, словно бы для самого себя: – Ладно!

– По рукам, значит? – обрадовался Распутин. Манасевич-Мануйлов усмехнулся, глаза у него сделались далекими, жадными, и он, ничего не ответив, снова принялся за осетрину.

– Так как же? По рукам? – настаивал «старец». В это время появился половой с кружкой пива. Ванечка приказал ему:

– Принеси еще одну кружку. Больно уж жадный старичок мне попался. – Он вновь потыкал пальцем в Распутина. Глаза у полового расширились, сделались огромными, как два блюда; он увидел на столе рядом с пивной лужей две пачки денег. Столько денег он не видел еще никогда. Судорожно покивав головой, он пробормотал, что сейчас доставит еще одну кружку хмельной влаги, глаза его не отрывались от денег. Манасевич-Мануйлов это заметил, привычно ухмыльнулся.

В следующий миг деньги исчезли со стола. Половой вылупил глаза еще больше, они у него чуть не вывалились из орбит. Колдовство какое-то, цирковой фокус: только что лежали деньги на столе, никто к ним не прикасался – они были, были, были, – и вдруг их не стало! Пивная лужица преспокойно стынет на столе, она как была, так и есть, а денег нет. Половой изумленно протер кулаками глаза.

Ванечка был доволен. Он умел делать и не такое. Ткнул полового кулаком в бок:

– Марш за пивом!

– Значит, по рукам! – обрадовался Распутин, увидев, что деньги исчезли, – он тоже не заметил, как они перекочевали в Ванечкин карман.

– Посмотрим, – неопределенно проговорил Манасевич-Мануйлов.

Назавтра в «Вечернем времени» вновь вышла разгромная статья о Распутине: Манасевич ведь не обещал, что больше не будет писать о «старце»? Не обещал. Тогда какие к нему претензии?

Григорий Ефимович от обиды даже катался по полу, но ничего поделать не мог. Зато в следующей статье Манасевич-Мануйлов уже похвалил его. Так он вел себя до конца дней своих – то ругал, то хвалил «старца», то появлялся в его обществе, то исчезал. Он «доил» Распутина, как корову, и на его деньги содержал неверную Лерму, вот ведь как.

Странный человек был Иван Федорович Манасевич-Мануйлов. Недаром о нем была написана книга «Русский Рокамболь».

Много других «странных», скажем так, людей окружало Распутина в его петербургской жизни, но эти четверо были, пожалуй, главными и сопровождали «старца» до самой смерти.


Свирицкий был слабым жокеем – у Распутина создалось впечатление, что он теряется во время бега, прямо на дорожке, нервный, умный Чардаш перестал понимать его, и Распутин хитро усмехнулся; деньги его пропадали, он проигрывал, но означал ли его проигрыш на самом деле потерю – вот вопрос! Распутин покосился на Лебедеву, которая увлеченно следила за забегом, сунул в рот черную прядь бороды, пожевал ее.

Скачки не интересовали Распутина. Свирицкий в конце концов сообразил, что не надо управлять Чардашом и дергать его, надо дать ему волю – конь сам вынесет, и Чардаш почувствовал, чего хочет наездник, напрягся, вытянулся в струну. Распутин недовольно сощурился. Из-под копыт Чардаша полетел песок. Он несся над землей, потный, горячий, капризный, довольный тем, что человек поверил ему, – Свирицкого он не знал, как Свирицкий не знал Чардаша, – слышал далекую музыку, доносящуюся невесть откуда, прижимая к голове уши.

Вот жеребец дотянулся до Принца – белого тонконогого коня, сравнялся с ним и через четыре секунды ушел вперед, доставать Корону – резвую кобылу с коротко, на немецкий манер, подрезанным хвостом.

– Что Свирицкий-то делает, смотрите! – воскликнула Лебедева, не отнимая от глаз маленького перламутрового бинокля, прикрепленного к золоченому держателю.

– Это не… этот самый, не Свирицкий, – недовольно проговорил Распутин, – это конь.

Лебедева не отозвалась, она, похоже, не слышала Распутина, восхищенно следила в бинокль за жокеем. Не выдержав, прищелкнула пальцами.

– Азартная, однако, дамочка, – едва слышно хмыкнул Распутин, отвел глаза в сторону: а вдруг она услышала его? У этих женщин слух как у кошек – слышат то, что нормальный человек никогда не услышит. Но Лебедева, кажется, его не слышала.

В висках у Распутина возникло что-то тягучее, сладкое, он сглотнул слюну и, не в силах бороться с собою, кинул в рот несколько подсолнуховых семечек.

– Ваш Чардаш выигрывает, Григорий Ефимович! – воскликнула Лебедева.

Это Распутин видел и без Лебедевой: Чардаш вошел в азарт, забыл о наезднике – главное для Чардаша было сейчас обойти соперников, и чем больше он вырывался вперед, тем мрачнее становилось лицо Распутина.

Чардаш первым пересек линию финиша, у которой стояло два жокея в красных шерстяных кепках.

– Что с вами, Григорий Ефимович? – забеспокоилась Лебедева, сдвинула рукоять бинокля, которая собиралась, словно подзорная труба. – На вас лица нет! Вы же выиграли.

– То-то и плохо, – отозвался Распутин. – Не люблю выигрывать.

– Почему-у? – удивилась Лебедева.

– Плохая примета! Выиграешь рубль – потеряешь на четвертной. Такое уже было! – Распутин расстроился не на шутку, и это еще более обеспокоило Лебедеву, она притронулась к рукаву распутинской рубахи:

– Григорий Ефимович, родненький, а вы поставьте выигрыш еще раз в оборот… на другую лошадь – и проиграйте его!

– Так и сделаю! – твердо решил Распутин и все деньги, которые отсчитала ему касса, поставил на самую захудалую лошадь третьего заезда – стареющую серую Монахиню, кобылу смешанной полускаковой породы. Он решил твердо проиграть, чтобы не оставалось ни одного шанса, ни одного двугривенного, способного прожечь ему карман, – Распутин боялся этих денег, что-то подсказывало ему: в них таится опасность!

– Григорий Ефимович, не кукситесь, – попросила Лебедева, – все будет в порядке!

– А что такое – в порядке?

– Ну как хотите вы, так оно и будет.

– Посмотрим, посмотрим!

– Расскажите что-нибудь. Про папу, например. Расстроенный Распутин не стал в этот раз скрывать, кто такой папа.

– У царя я человек свой. – Он даже не заметил, что произнес слово «царь», никак не зашифровывая его. – Вхожу без доклада. Стукотну, вот и все! Когда мне надо, тогда и делаю это. А случается, день-два не объявлюсь – телефон надрывается, голосит, словно больной ребенок: Григория Ефимовича дожидаются во дворце. Вроде я у них как примета. Все меня уважают. И царица хороша, она вообще баба ничего…

– Разве можно так о царице? – испуганно прошептала Лебедева.

– Можно, – кивнула старуха Головина.

– При всех?

– Можно и при всех. Греха в этом особого не вижу. Если человек хорош, то он хорош. Чего таиться-то?

– Нельзя, Григорий Ефимович!

– Можно! И царенок хорош. И все они – и царь, и царица, и царенок – все ко мне. Слыхала небось про то?

– Да.

– Я один только могу с Алексея Николаича боль снимать. – Распутин назвал наследника по имени-отчеству. – Только я. Один, больше никто. А царенок очень больной, совсем болезненный, мне жаль его, мается. Кровь у него порченая, ноги, нутро… Колдуны сглазили.

– Какие колдуны?

– Да есть такие, – неопределенно ответил Распутин, – водятся. Вот брат царев, Николай Николаевич, он меня не любит, очень не любит. Как волк. Волк человека не любит, а он меня. Один раз я, значит, приехал – и прямо к царю, дверь раскрываю, а Николай Николаевич, великий князь, там, у царя, значит, находится. По делам своим. На меня зверем смотрит. А я что? Я ничего. Мне все ничего, злобы к нему я не питаю. Сидит он, а меня увидел – сразу на ноги встал и уходить собрался. Я ему говорю: посиди, время раннее, чего уходить-то? А он, значит, царя соблазняет, все на Германию его наговаривает. – Распутин достал из кармана семечек, швырнул несколько штук в рот – он перестал стесняться Лебедеву.

Помолчал.

– А дальше что? – спросила Головина.

– На Германию, значит, папашу подначивает, соблазняет легкой добычей, а я говорю: рано нападать на Германию и незачем. Вот когда корабликов понастроим, усилимся, тогда и нападать можно будет. И воевать можно будет, а сейчас не надо, сейчас рано. Николай Николаевич, значит, рассерчал, кулаком ударил по столу и кричать начал. А я ему: кричать-то зачем? Чего воздуся сотрясать-то впустую? Тогда он совсем обозлился и вопрос царю ребром: выгони, говорит, Распутина, чего он тут делает? – Распутин снова швырнул в рот несколько крупных подсолнуховых семечек, кожуру сплюнул под ноги.

– Интересно, – тихо произнесла Лебедева, наблюдая в бинокль за вторым заездом.

– Это если со стороны, как сейчас, то интересно, а вот тогда, в кабинете у царя, – мурашки по коже бегут. Хорошо, царь у нас добрый, мягкий, характер имеет терпеливый. А если бы он имел характер того же Николая Николаевича, а? – Не услышав ответа, Распутин кивнул сам себе: – То-то и оно. Ты, говорит Николай Николаевич царю, выгони Распутина, мы с ним о государстве разговаривать не будем. А я царю объясняю, что я правду знаю и все наперед скажу и что ежели негоже Николаю Николаевичу со мной в одной комнате находиться, то пусть он сам и уходит, Христос, дескать, с ним. Николай Николаевич затопал на меня ногами и исчез. Дверью хлобыстнул так, что чуть косяки не повылетали. Стекла задзенькали[1].

Начался третий заезд, в котором участвовала пара первоклассных кобыл, затмивших своей статью вялую, усталую Монахиню.

– А эту колбасу зачем в заезд поставили? – услышал Распутин недовольный возглас: по поводу Монахини прошелся щеголеватый господин в соломенной шляпе, украшенной красной искристой лентой.

Распутин довольно кивнул.

– Совсем господа из конторы ипподрома стыд потеряли, – продолжал господин в шляпе, – консервы бегать заставляют.

Но Монахиня так резво начала с места, что господин в шляпе даже привстал – ее рывок был как у снаряда, Монахиня бежала так, будто бежала в последний раз, и этот рывок старой лошади вызвал у Распутина приступ щемящей, почти детской обиды, тоски. Он тоже, как и господин в шляпе, привстал, покрутил головой и, чувствуя, что не хватает воздуха, со свистом втянул его в себя, неверяще покачал головой.

Он не верил, что дряхлая, со скрипучими костями кобыла придет первой, а раз не придет, то и деньги, которых он не желал, не будут проедать дырку в кармане. Впрочем, деньги-то пусть будут – Распутин не желал выигрыша, заранее боялся его, чувствуя в нем подвох. Успокоенно сел, кинул в рот несколько семечек: нет, не может старая кляча обхитрить, обойти молодых, здоровых кобыл. В жизни так не бывает.

Громко засмеялся, покрутил головой.

– А Феликс-то, Феликс… – смеясь, произнес он и замолчал.

– Что «Феликс»? – осторожно спросила Лебедева.

– Феликс Юсупов, который князь и граф одновременно <см. Комментарии, Стр. 52…князь и граф одновременно >, сказал, что такое лицо, как у меня, может появляться раз в тысячу лет.

Действительно, князь Феликс Феликсович Юсупов, граф Сумароков-Эльстон, объясняя колдовскую, посильнее гипноза, силу, с которой Распутин действовал на царицу, а через царицу действовал и на царя, – не раз вслух высказывал в обществе следующее: «Лицо с такой магнетической силой, как у Распутина, появляется раз в тысячу лет».

И те, кто знал механизм, который Распутин в случае чего мог приводить в действие, пружины, колеса и мощную силу его, принимали заявление Распутина насчет того, что Россия не станет воевать с Германией, всерьез. Даже если страны Антанты, с которыми Россию связывал союзнический договор, Франция и Англия, призовут Россию к выполнению этого долга, русский медведь все равно не сдвинется с места – Распутин не даст царю принять такое решение. И как бы Россия ни была завязана на французский и английский капиталы, на технику, поступающую оттуда, на долговые расписки и джентльменские обязательства, она не станет воевать, и Англия с Францией ничем не смогут ее наказать, вот ведь как – Россию наказывать бесполезно.

Вряд ли просвещенные политики Запада знали о том, что в России есть неграмотный куражливый любитель лаковых сапог, который может так сильно влиять на политику, а он был, Распутин, и не считаться с ним было нельзя. Первыми это поняли французы, посол этой страны, знаменитый потомок византийской аристократической фамилии, из которой вышло несколько императоров, блестящий интеллектуал Морис Палеолог <см. Комментарии, Стр. 53. Палеолог Морис…> посвятил Распутину в своей книге целую главу.

Надо заметить, что Россия в четырнадцатом году имела самую большую в мире сухопутную армию, и президент Франции Пуанкаре <см. Комментарии, Стр. 53. Пуанкаре Раймон…> , личным другом которого являлся Палеолог, делал все, чтобы к Франции вернулись территории, отнятые у нее в 1870 году Германией, – Эльзас и Лотарингая. Но без войны, мирным путем отнять эти земли он не мог и войну начинать без России он тоже не мог.

Монахиня пронеслась мимо трибун так резво, что сидящих обдало тугим, попахивающим конским потом ветром, а с какой-то чересчур восторженной дамочки сорвало платок. Старая кобыла не позволила себя обогнать, она выложилась в скачке целиком, снарядом пересекла финишную черту и, когда жокей Новиков, окорачивая ее, попробовал поднять на дыбы, зашаталась и от усталости чуть не рухнула на землю.

– Вот старая кляча! – выругался Распутин.

– Вы чего, Григорий Ефимович? – обеспокоилась Лебедева.

– Есть еще в России колбаса, – громко сказал Распутин, – ему захотелось, чтобы его услышал господин в соломенной шляпе, – не всю еще съели. И матерьял для консервов имеется.

– Будете играть снова?

– Нет, не буду, – твердо произнес Распутин, – но и выигранные деньги брать не хочется.

– Так не берите.

– А что это изменит? Дело не в деньгах, а в самом выигрыше, в факте, в том, что два раза подряд на мою долю выпал выигрыш. А к чему он мне? – Распутин поднял плечи и развел руками. – Плохо это!

Распутин встал и начал пробираться к выходу. Лебедева, подобрав длинную шелковую юбку, пошла следом. С неохотою поднялась и старуха Головина

– Это так же плохо, как кошка, перебегающая дорогу, – сказал Распутин, первым садясь в автомобиль. – Тьфу!

Газета «Биржевые ведомости» на следующий день дала сообщение, что Распутин с тремя дамами посетил ипподром, – репортер, который опубликовал новость, увеличил распутинское окружение на одно лицо.

Деньги из кассы ипподрома «старец» все-таки забрал – не в них было дело, да потом Распутин, как всякий русский мужик, умел считать и справедливо полагал, что без копейки не бывает рубля.


Епископ Феофан стал первым покровителем Распутина в Петербурге – неказистый сибирский мужичок, пешком пришедший в столицу, обладал образной речью, умел складно и занятно мыслить – голова на плечах у него, судя по всему, имелась, и хватка была хорошая, и епископ, человек увлекающийся, доверчивый, решил поддержать Распутина – ему не хотелось, чтобы Распутин растворился и исчез в блестящем Санкт-Петербурге, как тысячи других приезжих: всякая столица обладает способностью съедать людей.

На периферии, где-нибудь в губернии, человек почти всегда бывает заметен, он на виду, а приехав в столицу, исчезает, будто пористая таблетка в стакане с водой, – остаются лишь пузыри, муть, и больше ничего. Сколько таких людей исчезло – не перечесть.

Но Распутин не потерялся. Более того – он стал своим человеком в царской семье. И наследнику мог помогать только он, больше никто. Рос Алексей настолько хворым и слабым, что часто не мог спать, – не хватало сил даже на сон, – стонал. Врачи только разводили руками, расписываясь в собственной слабости. А вот Распутин в слабости не расписывался, он научился снимать у наследника боль даже по телефону. Точно так же по телефону он насылал на него сон.

Однажды Распутин позвонил во дворец и сказал, чтобы царевича ни в коем случае не пускали в залу, где тот любил проводить время. Над предупреждением Распутина посмеялись, но тем не менее царевича в залу не пустили. Через час после звонка в зале сорвалась с крюка и рухнула на пол многопудовая люстра, проломила паркет и изрябила стены крошкой.

После этого члены царской семьи, особенно Александра Федоровна, поверили в ясновидение Распутина. «Старец» обладал гипнотическими способностями, имел крепкую волю и хорошие мужицкие мозги, был экстрасенсом – вне всякого сомнения – но ни в коем разе не являл собой нечто сверхъестественное. Он был обычным, хитрым, крепким, жилистым чалдоном – сибирским мужиком, выходцем из религиозной секты хлыстов <см. Комментарии, Стр. 55…секты хлыстов >. Хлысты – особая категория сектантов, считавшая, что в каждого из них поселена душа Христа и поэтому всякий хлыст – это Христос, сошедший на землю, способный отпускать грехи и облегчать страдания, значит, все, что ни будет делать хлыст, освящено самим Христом.

В архивах сохранились донесения так называемых «гороховых пальто», филеров, ведущих наружное наблюдение. Звали филеров «гороховыми пальто» за казенную одежду, а может, и за то, что полицейское управление находилось на Гороховой улице, недалеко от дома Распутина, – за одинаковые сюртуки, пальто и котелки, которые поставляли им, как военную форму, по реестру. Надо заметить, что летучий филерский отряд, подчинявшийся непосредственно жандармскому управлению, был одним из самых сильных в Европе: филеры работали уверенно, четко и редко упускали человека, за которым наблюдали.

Каждый филерский наряд состоял из трех человек – извозчика, имевшего пролетку с сильной, хорошо накормленной лошадью, и двух топтунов – пеших сыщиков. Работали в две смены – утреннюю и вечернюю, но, судя по наблюдению за Распутиным, иногда прихватывали и ночную – он не раз засиживался в гостях до четырех-пяти часов утра.

Разработки велись подробно, с пристрастием, хотя инструкций о том, как работал летучий филерский отряд, не сохранилось – сгорели с большей частью архива Департамента полиции.


С ипподрома Распутин отбыл расстроенный. Лебедева вначале ехала с ним в одном экипаже, потом пересела на извозчика с куцей, на двух пассажиров, тележкой. Рядом с ней привычно пристроилась Агриппина Федоровна. Лебедева довезла Агриппину до дома, побыла у нее минут пять, потом остановила мотор – красный, с латунным радиатором «руссо-балт» – и на нем поехала к себе.

Распутин прибыл домой один, раздраженный, усталый, с красными пятнами, ярко рдеющими у него на лице. Оттолкнул оказавшуюся на дороге Ангелину Лапшинскую – плотную женщину с пухлым простоватым лицом, работавшую у него секретарем, – иногда Распутин держал у себя двух секретарей, но сейчас обходился одной Лапшинской, – спросил уже из своей комнаты:

– Кто мне телефонировал?

Ангелина достала из кармана маленький дамский блокнотик, перечислила телефонные звонки.

– А-а, пустота все! – Распутин грохнул об пол вначале один сапог, потом другой. – Пыль, дырки от бубликов!

В комнату он вышел босиком, остановился на прохладном паркете, пошевелил пальцами.

– И какой черт выдумал обувку? – пробормотал он недовольно. – Ходили ведь люди когда-то босиком, в то еще время, до Христа и раньше, и ходили бы себе, ан нет – сапоги научились шить!

– Вас тут странные люди спрашивали, Григорий Ефимович, – сказала Лапшинская. – В доме появлялись!

– Ко мне все в дом ходят. А почему странные? Что за народ?

По лицу Лапшинской проскользнула тень, в глазах возникло что-то боязливое, чужое, она, затрудняясь ответить, по-девчоночьи потеребила оборки на кофте – видно, что никогда раньше не видела таких людей, хотя Ангелина Лапшинская была человеком нетрусливым, воевала в японскую, была сестрой милосердия в Порт-Артуре и в Маньчжурии.

– Двенадцать человек пришли, женщины, все в черном, а главное… – Лапшинская замялась.

– Ну и чего?

– Все безносые.

– Чего хотели?

– Вас требовали.

– Нищенки? Надо было дать денег и вытолкнуть взашей.

– Деньги я предлагала.

– И что же?

– Отказались!

– Ну-у, – не поверил Распутин и, поплевав себе на пальцы, расчесал волосы на две половины, безошибочно определяя пробор, – пробор разделил голову ровно пополам, будто по линейке. – И впрямь отказались?

– Отказались!

– А чего хотели эти твои… безносые? – Распутин поморщился.

– Хотели повидаться с вами!

– Худых мыслей у них не было? – Распутин насторожился, вытянул голову, словно бы к чему-то прислушиваясь.

– Не знаю… Вроде бы нет.

– Чужая душа – потемки!

– Что делать, если появятся снова?

– А кликни меня! Поговорю, узнаю, чем дышат безносые бабы! Сроду таких не видел.

– Я бы не советовала, Григорий Ефимович, встречаться с ними. Не нравятся они мне.

– Заметила, что ль, что или… А?

– Да вроде бы ничего подозрительного… Но сами знаете: береженого Бог бережет!

– Придут – зови, – решительно сказал Распутин, – поговорю. Вечером уеду. К госпоже Лебедевой. На чай. А сейчас пойду спать. Если звонки по телефону будут – не буди. Только в самом крайнем случае. Ну, если Сазонов[2] позвонит… – Он усмехнулся, зная, что Сазонов вряд ли ему позвонит, Сазонов – ягода совсем другого поля. – А так – не буди! А чего эти побирушки денег не взяли? По гривеннику каждой в лапу, и – ауфвидерзейн! Не взяли, говоришь?

– Отказались!

– Пхих! – рассмеялся Распутин, подпрыгивая на полу, звонко опечатал босыми ногами паркет и ушел к себе в спальню. Потом выглянул из нее: – Матреша не появлялась?

– Нет.

Матрена – старшая дочь Распутина – училась в аристократической гимназии и посещала Институт благородных девиц. Сын Митька и младшая дочь Варвара вместе с матерью жили в Покровском. По поводу Матреши Распутину недавно пришлось выдержать целый скандал. Ему страсть как хотелось, чтобы Матреша вращалась в высшем свете, среди образованных, нежных барынек, – в конце концов Матреша и сама такой же барынькой станет, но не тут-то было: попечительница гимназии, в которую Распутин собирался устроить дочь, заявила, что она сразу же хлопнет дверью, как только задастая и щекастая Матрена переступит порог гимназии.

Один высокий чин посоветовал попечительнице не задираться – смириться с распутинским желанием: есть люди повыше ее, они и будут отвечать, на что попечительница заметила не по-женски резко:

– Тогда я хлопну дверью еще сильнее!

Матрене был интересен праздный летний Петербург – в доме ей было скучно и тесно, а город, обдуваемый влажным морским ветром, с серыми каменными мостовыми и строгими зданиями, построенными великими архитекторами, был для нее как праздник.

Отец одобрял увлечение дочери:

– Правильно, Матреш! Держи в этом направлении – покоришь город и многих красавиц заткнешь за пояс! Молодец!

И Матреша старалась.

Проспав два часа, Распутин снова вышел босым в зал, отодвинув портьеру, посмотрел на желтое глубокое небо – день догорал спокойно, свечной оттенок делал небо совсем домашним, низким – оно словно бы дорогой тканью было обтянуто, зевнул и перекрестил зевок щепотью.

– Ну что ж, благословясь! – Он подумал о Лебедевой, и скулы у него вспыхнули молодо. – Поеду поговорить о большой политике!

Через двадцать минут подъехал открытый автомобиль, за рулем которого сидел кряжистый усатый человек в высоких, до локтей, кожаных крагах и стеганой, на манер крестьянской душегрейки, кожаной куртке. Усатый шофер неторопливо нажал на резиновую грушу клаксона. От резкого звука воробьи шумной картечью пальнули в воздух и растворились в желтом небе.

– Кушать подано! – воскликнул Распутин, прихорашиваясь перед зеркалом.

Громко, неожиданно настырно зазвонил телефон. Распутин поморщился.

– А ведь опять писаки! – воскликнул он.

Угадал Распутин – недаром обладал колдовской силой: звонил действительно «писака» – корреспондент газеты «Вечернее время». Распутин заколебался – подходить к телефону или нет, с досадою крякнул, поскольку раз и навсегда усвоил правило – с корреспондентами ссориться опасно. Даже короли стараются с ними не ссориться, иначе писака такого нарисует в своей газете, такого… А уж простому человеку с газетной братией и вовсе не следует ссориться. Распутин махнул рукой и подошел к телефону, взял в одну руку круглый эбонитовый наушник, рожок трубки приставил к бороде – телефон в доме был старомодный, немецкий, теперь такие уже не выпускались.

– Ну!

Корреспондент на той стороне провода что-то начал объяснять, лицо Распутина обузилось, потемнело – недаром в последующих полицейских разработках он проходил под кличкой Темный. Распутин нервно сунул в рот кусок бороды, пожевал. Лапшинская могла только догадываться, что говорил Распутину корреспондент «Вечерки», – Распутин молчал. Но лицо его было очень красноречиво.

– А чего от меня хотят, чего? – наконец проговорил Распутин, нервы его не выдерживали, день сегодня выдался тяжелый, это был не его день, не распутинский, добрые планеты перестали охранять «старца», они уходили от Земли, от него. – Неужели не хотят понять, что я – маленькая мушка и что мне ничего ни от кого не надо. А? – Он задышал трудно, с сипением. Впустую рубанул кулаком воздух, будто молотком. – Мне очень тяжело, что меня не оставляют в покое, все обо мне говорят, словно о большой персоне. Неужели не о чем больше писать и говорить, как обо мне? Я никого не трогаю. Да и трогать не могу, так как не имею силы. Дался я им! Тьфу! Видишь, какой интересный! Каждый шаг мой обсуждают, все перевирают! Видно, кому-то очень нужно меня во что бы то ни стало таскать по свету и зубоскалить. Тьфу! – Распутин сплюнул прямо на паркет, растер мокрую кляксу ногой. – Говорю тебе – никого не трогаю. Дело свое делаю как умею, как понимаю!

Крылья носа у Распутина по-негритянски расширились, глаза вспыхнули – «старец» разволновался.

– Оставьте меня в покое! – потребовал он. – Дайте человеку жить. Все одно и то же: я да я! Говорю тебе, что хочу покоя. Не надо мне хвалы! Не за что меня и хулить! От всего этого я устал. Голова начинает кружиться. Кажется, живу в тиши, а выходит, что кругом все галдят. Кажется, в России есть больше о чем писать, чем обо мне! – Он перешел на скороговорку, начал глотать буквы, съедать слова – Распутин тонул в собственной речи, сделался совсем красным.

Лапшинская подумала: «Не понадобится ли лекарство?»

– И все не могут успокоиться! – кричал «старец». – Бог все видит и рассудит, были ли правы те, кто на меня нападал! Говорю тебе, я маленькая мушка, и нечего мною заниматься! Кругом большие дела, а вы все одно и то же: Распутин да Распутин!

«Старец» закашлялся, схватился рукою за грудь, скорчился, хотел швырнуть рожок аппарата на пол, чтобы больше не говорить, Лапшинская метнулась было вперед, подхватить этот рожок, но Распутин снова поднес его ко рту:

– А мне плевать! Пишите! Ответите перед Богом! Он один все видит. Он один все понимает. Он рассудит! Коли нужно – пишите! Я больше ничего говорить не буду! Да нечего говорить-то! Врать можно сколько угодно! Ответ придется держать! Сочиняйте! – Распутин расслабленно махнул рукой: что-то в нем перегорело, спеклось, свечечки в глазах угасли и сам он весь как-то потух, сделался ниже ростом, жилистее. Лапшинской стало жалко его. – Сочиняйте! – повторил Распутин. – Говорю тебе – наплевать! На всех наплевать! Прежде волновался, принимал близко к сердцу, теперь перегорело. Я понял, что к чему и зачем. Говорю тебе – наплевать! Пусть все пишут! Все галдят! Меня не тронут. Я сам знаю, что делаю, и знаю, перед чем отвечаю! Такая, видно, моя судьба! Все перенесу… уже перенес много! – Он перешел на шепот, Лапшинская не верила, что корреспондент, на которого упал этот поток, слышит Распутина, она сама перестала слышать «старца». Но Распутин все говорил, говорил, говорил: – Уже перенес! Говорю тебе, что знаю, перед кем держу ответ. Ничего не боюсь! Пишите сколько в душу влезет. Говорю – наплевать! Прощай![3] – Он обессиленно отшвырнул от себя рожок, тот повис на толстом, оплетенном хлопковой нитью проводе, ударился о стену.

Распутин поглядел на Лапшинскую, хотел что-то сказать, но вместо этого крякнул и бегом понесся к выходу. Лапшинская невозмутимо посмотрела вслед, пристроила брошенный рожок на специальный хромированный крючок, прибитый к стене, поправила бумаги, лежашие на столе, – к походам «старца» она относилась как к чудачеству, которое надо прощать, как к болезни… А болезнями все мы наделены, все ходим под Богом! Подумала лениво: «Как же она выглядит, эта Лебедева? Богатая небось!»

Через тридцать минут в прихожей возникли странные нищенки, которые являлись в прошлый раз, – тихие, безносые, скорбные, с упрямыми глазами. Лапшинская еще в прошлый раз поняла, что хоть и тихие они, но настырные, бедовые, совладать с ними будет трудно. Лица нищенок были закрыты черными платками. Видны были только глаза.

– Нет старца! – глуховато произнесла одна из нищенок, видать, главная, поправила платок.

– Его нет, уехал. Может, вам денег надо?

– Нет, нам нужен Распутин, – упрямо произнесла старшая нищенка.

– А деньги не нужны?

– Не нужны!

– Странно! В первый раз вижу людей, которым не нужны деньги. – В голосе Лапшинской возникли неприязненные нотки.

Нищенка это засекла, повернулась, властным взмахом руки послала свою ораву к двери.

– Мы придем еще! – сказала она на прощанье.

Распутин вернулся домой в середине ночи, довольный, пьяный, с растрепанной бородой, пахнущий вином, в прихожей неожиданно пустился в пляс. Заспанная Лапшинская выглянула из своей комнаты, все разом поняла и улыбнулась: если бы она была мужчиной, то поздравила бы Распутина с победой.

– Те ужасные побирушки приходили снова, – сообщила она.

– Тля! – весело выкрикнул Распутин. – Тли!

– Страшные очень!

– А-а! – Распутин беспечно топнул ногой. – Чего тлей бояться? – Снова притопнул, поиграл сапогом, выворачивая его на паркете так, что по стенам побежали зайчики. Распутин умел плясать лихо, ему удавалась даже присядка, требующая молодой ловкости, сильных ног и хорошего дыхания, удавались гопак, «яблочко» и «камаринская», Распутин гордился тем, что умел плясать. – Тля и есть тля! Чего ее бояться?

Вдруг он прервал пляску, помрачнел и замер посреди комнаты.

– Чего, Григорий Ефимович?

– Да вот, понимаешь, какое дело. – Распутин мрачно поскреб макушку. – Никогда не выигрывал никаких призов, а тут на тебе, сегодня выиграл на ипподроме. Чует моя душа – неспроста это! Черт меня дернул выиграть на лошадке! В жизнь ни во что не выигрывал. – Он хлопнул длинной рукой по колену, крякнул. – Выходит, быть беде! А какой беде? – Он пытливо, злыми, острыми глазами глянул на Лапшинскую. – С германцем схлестнемся? Или с этим самым… с Пуанкарою поругаемся? А? Иль что-то другое? Но и то, и другое, и третье – плохо! Йй-эх! – Он резко покрутил головой, словно ворот просторной шелковой рубахи давил ему на шею. – В жизнь не выигрывал, а?

– Что делать, Григорий Ефимович?

– Примета плохая. Ой какая плохая примета! – От прежнего Распутина и следа не осталось, посреди комнаты на натертом скользком паркете стоял кривоногий озабоченный взлохмаченный мужичок, скорбел об ошибках, думал о детях и доме, о том, как бы избежать ошибок в будущем, о хлебе и о себе самом. – Это же антихрист на нас наваливается, антихрист! Ладно, – он вздохнул. – покумекаю, поприкидываю, что можно сделать. От напасти надо отбиваться, и если мы ее не сожрем, она сожрет нас.

Через несколько минут дом погрузился в темноту – Распутин уснул.


Весь Петербург знал, что Распутин относится к бесцеремонной семье хлыстов, запрещенной когда-то Александром Вторым, и весь Петербург – весь! – не верил в то, что Распутин – настоящий хлыст. Настоящие хлысты – угрюмые, замкнутые люди, чурающиеся всякого общения, и если уж они с кем-то общаются, то очищают человека от греха, словно банан от кожуры, а Распутин знался со всеми, кому не лень, от греха очищал только женщин – способом проверенным и древним, и это вызывало лютую ярость оскорбленных мужей, обманутых любовников, мужчин света – они никак не могли примириться с «хлыстовством» Распутина, и если уж Распутин не боялся организованной оравы нищенок, то мужчин, когда они собирались в кружок и что-то замышляли, боялся. Не потому ли он выиграл на скачках, что оскопят его петербургские рогоносцы?

Вообще-то, сибирские хлысты по сути своей были людьми работящими, усердными, очень темными, своей темнотой гордились, а еще более, чем собственной темнотой, гордились «некнижными рыбарями и безграмотными архиереями», проповедующими учение Кондрата Малеванного о том, что каждый хлыст есть «царь над царями, бог, во плоти пришедший», по этому учению всякий хлыст получал отпускную, мог делать что хотел, кроме одного – признаваться в том, что он хлыст. Как ни бывал загулен и пьян Распутин в компаниях, как ни размягчался, обласканный женщинами, он ни разу не сознался в том, что он – хлыст. Малеваншина тех, кто признавался в причастности к хлыстовству, карала строго, – случалось, людей находили мертвыми.

Сам Кондрат Малеванный в 1895 году был заключен в Казанскую психиатрическую лечебницу, что, как известно, было хуже тюрьмы, но дело помешанного Кондрата не увяло, а наоборот, расцвело, перекинулось далеко в Сибирь, к Байкалу. Среди малеванцев не существовало такого понятия, как стыд. Женщины в молитвах обнажались до пояса, трясли прелестями, показывая тем самым, что Христос был распят на кресте обнаженным и наготы стесняться нечего; пением молитвы «Кресту Твоему поклоняемся» женщины «объясняли, что они хотели показать, как Христос воскрес и снял с себя тробные пелены». Очень часто во время молитв женщины бросались к мужчинам, страстно прижимались к ним, одаряли долгими, взасос, поцелуями, принимали неприличные позы. Это считалось у хлыстов нормой.

«Хлыщу, хлыщу, Христа ищу» – была когда-то у хлыстов популярная религиозная песенка, которая, по нашим понятиям, вряд ли годится для молитвы или церковного хора.

Н.Н. Евреинов <см. Комментарии, Стр. 63. Евреинов Николай Николаевич…>, издавший брошюру о Распутине еще в двадцатые годы, отметил, что «старец» особенно был увлечен «обрядом умовения ног»: в бане его окружали несколько женщин и одна из них, самая молодая, самая пригожая, обязательно мыла ноги из оловянной шайки. Распутин отождествляет этот обряд с тайной вечерей, с картиной умовения ног Христа Марией Магдалиной, что «влекла Распутина к инсценировке этого события, с безудержием половой психопатии, обращающей чуть ли не каждую подходящую поклонницу старца в блудницу Марию, униженно моющую ему ноги».

Как известно, хлысты считают священников поганцами, смутьянами, любодеями или гнездинниками, потому что они женаты… Брак и крещение хлысты считают за осквернение; в особенности вступающих в брак почитают погубившими душу свою и пр.

Отвергая церковный брак, уча, что с прежней (до вступления в секту) женой следует жить, как с сестрою, хлысты имеют духовных жен, плотские связи с коими не составляют греха, ибо здесь проявляется не плоть, а духовная «Христова» любовь. Иметь связи с чужими женами значит у хлыстов – «любовь иметь, что голубь с голубкой». «Поэтому хлысты, не терпя брака, оправдывают внебрачные отношения».

К хлыстовству Распутин склонял почти всех женщин, появлявшихся в поле его зрения, за исключением, может быть, близких к царскому дому, тут «старец» вел себя осмотрительно, тихо, если же женщин ему не хватало – шел к проституткам. В дневниках наружного наблюдения отмечены десятки, если не сотни, проституток, которых Распутин брал просто на панели. «Распутин был хлыст, по-видимому, малеванского толка» – такой вывод делает Евреинов. А хлыстовство малеванского толка – одно из самых худших.

Но была и другая точка зрения. Еще при жизни старца… Впрочем, какой он старец? Распутин был сравнительно молодым и очень крепким человеком.

Однажды исследователь русского сектантства <см. Комментарии, Стр. 64…исследователь русского сектантства…> В.Д. Бонч-Бруевич пригласил к себе Распутина, чтобы поподробнее побеседовать с ним, понять, настоящий он хлыст или нет, – может, только притворяется и никакая душа Христа в нем не живет? Распутин охотно пришел к нему: любил знаться с высшим светом.

Квартира Бонч-Бруевича потрясла гостя – просторная, как дворец, и главное, уютная, живая, пространство не давит, не съедает человека, не превращает его в мошку. На стенах висело много картин в роскошных золоченых рамах и фотографических портретов.

Картины и портреты заинтересовали Распутина особенно.

– А это кто? – Сделав несколько стремительных шагов, «старец» остановился около одного портрета, окинул его цепким взором, стараясь схватить все сразу и понять, что за человек изображен. Услышав ответ Бонч-Бруевича, перебежал к другому портрету. – А это кто?

В рабочем кабинете хозяина висели портреты сектантов, портретов было много, и Распутин взволнованно заметался от одного портрета к другому, задышал часто, хрипло – было видно, что лики этих людей действуют на него, удивляют своей силой.

Минут пять он стоял около изображения красивого густоволосого, бородатого человека, умершего четверть века назад, потом прошептал:

– Вот это сила! – Быстро отер рукою рот – он делал очень много бытовых, земных движений, частил, суетился, и когда сам замечал это, становился суровым, молчаливым, но эта суровость быстро проходила, Распутин был живым человеком, – повторил: – Вот это сила!

– Действительно, это очень сильный человек, – подтвердил Бонч-Бруевич.

– А сила-то не в нем, а в ей! – неожиданно воскликнул Распутин, переместив взгляд на другой портрет, где этот же человек был изображен с женщиной – скромной, низенькой, с сутулыми плечами, глядящей исподлобья, словно лисица. – Не от себя он имеет силу, а от нее. В ней он черпает свою силу! Он, вообще-то… он, ты знаешь… – Распутин обращался к Бонч-Бруевичу на «ты», хотя видел его впервые. – Он плакать да страдать готов да на подвиг звать, но сила вся – в ней! В конце концов люди пойдут за ней!

Распутин угадывал то, чего не знал, чутье у него было звериное, – красивый бородатый сектант действительно черпал свою силу в этой неприметной женщине с лисьими глазами, и когда он умер от укуса заразного клеща, секта избрала ее предводительницей, и она сделала для секты куда больше, чем он, Бонч-Бруевичу было интересно наблюдать за Распутиным, он понимал, что Распутин – человек самобытный, необычный, народный – именно народный, вышедший из глубины, из самой гущи народа, из толпы, и философия у него своя, ни на что не похожая, народная, и говорит он так, как говорит народ.

Распутин начал философствовать:

– Восторг души – вот счастье человека! – Он метнулся из одного угла кабинета в другой, потом метнулся обратно, рассек пространство кабинета и остановился посредине, попробовал ногами половицы. – Не скрипят ведь! Вот что значит дом хорошо содержится!

– Спасибо! – сдержанно улыбнулся Бонч-Бруевич.

– Слышь, друг. – Распутин повысил голос. – Верно тебе говорю, как загорится душа пламенем восторга – значит, поймал ты свое счастье! И лелей его, тетешкай, не упускай. Счастье, в отличие от горя, упустить ой как легко – само из рук выпархивает! – Распутин сделал несколько быстрых шагов, остановился у стены, на которой висел большой портрет старика с широкой бородой и испытующим взглядом. – А это кто? Скажи, кто это? – Распутин потыкал пальцем в портрет.

Человека этого Распутин не знал, хотя изображение его было известно широко, факт этот удивил Бонч-Бруевича, он хотел назвать фамилию старика, но Распутин не слышал его – даже если бы он и сказал, Распутин все равно бы не услышал его.

– Ну и человек! Ах ты боже мой! Самсон! Друг ты мой, вот он, Самсон-то, где! Познакомь меня с ним, а? – Распутин откинулся от портрета, вгляделся в лицо старика. – Кто это? Где он живет? А? – сильно сощурился, стараясь понять душу изображенного, проникнуть в нее. – Поедем сейчас к нему! А где он живет?

Бонч-Бруевич красноречиво развел руками, показывая, что Распутин задает ему слишком трудный вопрос.

– Вот за кем народ полками идти должен, – не останавливался Распутин, шагнул в сторону, посмотрел на портрет сбоку и щелкнул шнурком выключателя – зажег электрическую лампочку. В назидательном движении поднял палец: – Полками! Дивизиями!.. Поехали к нему!

– Не можем, – сказал Бонч-Бруевич.

– Почему-у?

Бонч-Бруевич произнес громко:

– Это Карл Маркс!

Фамилия не произвела на Распутина никакого впечатления, он не слышал о ней.

– Ну и что? Не царь же, чтобы был так занят, и не король.

Поехали к нему, а?!

– Карл Маркс умер много лет назад. Давно уже!

– Да? – изумился Распутин. – Не знал… Не слышал! – Потушил электрическую лампочку. – А жаль, что к нему нельзя поехать. – Под глазами Распутина возникли скорбные гусиные лапки – мелкие, частые морщинки. – А то бы побеседовали! – Он говорил о Карле Марксе, как о живом. – Вот у него-то души хватит на многие тысячи людей, а у нас? Да мы даже сами себя обеспечить душой не можем, никакого запаса. Все киснем да хныкаем, а делать ничего не умеем. Нас тут бьют, нас там бьют-колотят нас, мнут, обворовывают, объедают… А мы? Йи-эх! – Распутин умолк, повесил голову, потом осторожно, словно бы боясь обжечься, присел на краешек стула…

Бонч-Бруевич потом отметил:

«Много мне приходилось видеть восторженных людей из народной среды, ищущих чего-то, мятущихся, взыскующих угада, куда-то стремящихся, что-то строящих и разрушающих, но Распутин – какой-то другой, он отличается от всех, ни на кого не похож. Не имея никакой политической точки зрения, он что-то стремился сделать. Что? И для кого?»

Когда Распутин после разговора уходил от Бонч-Бруевича, то на пороге задержался, помял черную велюровую, не по сезону, шляпу:

– Для народушка жить нужно, о нем помышлять!

Из разговора с Распутиным Бонч-Бруевич выяснил, что о хлыстах тот не имеет почти никакого представления, к секте малеванцев не принадлежит и прикрывает малеванством собственную вседозволенность.

«В один прекрасный момент все это кончится плохо», – подумал Бонч-Бруевич.


Утром Распутин проснулся мрачный, взъерошенный, мятый – он уснул, не снимая с себя ни рубахи, ни штанов, – босиком вышел на середину залы и, глянув на большую, тяжелую люстру, богато посверкивающую хрусталем и свежей бронзой, пошевелил пальцами ног.

– Ангелина!

Дом, похоже, был пуст – на крик никто не отозвался. Матреши, любимой дочки, тоже не было. Может, Лапшинская повела ее куда-нибудь в цирк? Или на благотворительный концерт? Но об этом разговора не было.

– Ангелина! – что было силы выкрикнул Распутин, услышал, как над головой шевельнулись и сладостно запели тонкие хрустальные подвески. Вот за что он любил хрусталь, так за нежный сахарный звук. Из хрусталя хорошо пить вино – в сто крат напиток бывает вкуснее, чем из простого стекла. В чем, в чем, а в этом Распутин знал толк. – Ангелина! – прокричал он в третий раз, ему сделалось жутковато, по коже побежали резвые колючие мурашки.

Хуже нет одиночества, человек в нем очень быстро теряет самого себя – звереет либо превращается в тряпку, да и убить его, когда он один, много легче – почти ничего не стоит. Распутин видел, как убивали людей, и удивлялся, с какой легкостью это происходило, – ничего, оказывается, не стоит вышибить дух из двуногого, и что главное – в большинстве случаев человек совсем не цепляется за свою жизнь. Почему?

Если бы знать, почему. Может быть, жизнь осточертела, потеряла ценность? Распутин передернул плечами, ожесточенно потер одной рукой другую, потом поменял руки, отер лицо, замер: почудилось, что в соседней комнате раздались тяжелые, грозные шаги. Это что же, выходит, он совсем один остался в большой, холодной квартире и любой обидчик, спрятавшись за портьерой, может запросто напасть на него со спины?

Распутин перекрестился, бесшумно двинулся обратно, в спальню, ступая вперед пятками. Пожалел о том, что до сих пор не купил себе револьвера; Муня Головина много раз советовала получить разрешение в полиции и купить револьвер – время-то надвигается опасное, шалого народа много на улицах и в домах, и приходящий секретарь Симанович, который посмышленее и попроворнее Лапшинской, тоже советовал, но что-то не лежала у Распутина душа к оружию; зайдя в пороховую лавку, он повертел в руках новенький бельгийский браунинг и отдал продавцу:

– Дорог больно!

– Есть и подешевле. – Продавец наклонил блестящую, намазанную маслом голову. – Но будет хуже!

– Не надо мне ничего, ни хуже, ни лучше, – сказал Распутин и покинул лавку.

А выходит, напрасно он отмахнулся от напомаженного продавца – револьвер-то надо было купить. Оружие делает человека храбрее, увереннее в себе. Даже несмелый, с трясущимися коленками человек становится смелым, когда в руке держит дуру, способную сделать в поросенке дыру.

Ну если уж не револьвер, то хотя бы топор под кроватью надо бы держать. Распутин растерянно втянул сквозь зубы воздух. «А эта тля, что приходила вчера… Может, она сейчас что-нибудь учудит? Нет, револьвер надо обязательно купить, с револьвером спокойнее».

Он облегченно вздохнул, когда услышал внизу легкие, почти летящие шаги, узнал их – у Лапшинской была особая, птичья, походка.

– Ты где была? – спросил он, когда Лапшинская появилась в зале. – Что-нибудь случилось?

– Слава богу, нет. Звонили от госпожи Лебедевой…

– И что же? – Распутин привычно пошевелил пальцами босых ног, вспомнив о вчерашнем, улыбнулся. Лицо осветилось изнутри, сделалось приятным, с черт исчезла жесткость, глаза посветлели.

– Велели сказать, что будет приятный сюрприз, просили не отказываться.

– Ладно, от подарков таких женщин, как госпожа Лебедева, отказываться нельзя. – Распутин пошарил рукою в кармане брюк и выгреб горсть бумажных ассигнаций. – Ты вот что, Ангелина… Бери мотор, поезжай на вокзал и купи мне билеты до Тюмени.

– Сколько билетов?

Распутин наморщил лоб, соображая.

– Возьми четыре купе. Целиком четыре купе. Задача ясна? – по-военному спросил он.

– Так точно, – тоже по-военному отозвалась Лапшинская, взяла желтый кожаный портфельчик, положила в него деньги и через десять минут на автомобиле укатила на вокзал.

Оставшись один, Распутин достал из буфета номерную бутылку горькой крымской мадеры – благородного напитка, подаваемого только к высоким столам, потом, подумав, достал еще одну бутылку, тоже номерную – «Слезы Христа» – сладкого, душистого вина, которое любил царь, налил в узкий хрустальный штофчик мадеры, выпил, сощурился довольно, в другой штофчик налил «слез». также выпил махом и отрицательно покрутил головой.

– За что он эту пакость любит? Сладка уж больно! Так сладка и так липка, что, помажь палец, приложи к носу – приклеится. Не оторвать, вот как приклеится – мертво берет. Йй-эх! Интересно, а что за сюрпризец приготовила госпожа Лебедева? – Он поднял бутылку со «слезами». – «Слезы Христа» – это не вино – варенье! Если не запить – сдохнуть можно! – Он снова налил себе мадеры, похвалил: – А это – да, это вино. Совсем другое дело.

Сюрприз госпожи Лебедевой был необычен – в квартире Распутина появились два дюжих молодца с рыжими усами и бритыми затылками, наряженные в одинаковые костюмы, с одинаковыми шляпами, очень похожие друг на друга.

– Вы что, братья-близнецы? – спросил Распутин.

– Никак-с нет-с, – ответил один из молодцов, старший, – ростом он был на несколько сантиметров выше своего напарника.

Госпожа Лебедева, которой не понравилось пришибленное, угнетенное состояние Распутина – она уже прослышала и про странных нищенок, осаждающих квартиру «старца», – прислала Распутину двух охранников, наняв их в специальном бюро. Охранники владели приемами бокса, ловкими подсечками, подножками, знали также тайны китайской борьбы, умели хорошо стрелять из револьверов, прыгать и бегать, читать по глазам мысли и угадывать желание хозяина.

– Спасибо, – растроганно пробормотал Распутин, – вот не ожидал… Действительно сюрпризец! – Он засмеялся тихо, расслабленно, подивился в эту минуту тому, что какой-то час назад его могли допекать разные страхи, по коже бегал мороз, кололся, в душе было пусто, а сейчас состояние совсем иное – возвышенное, будто у ангела, солнечное, легкое. И все благодаря госпоже Лебедевой.

– И все-таки, ребята, я откажусь от ваших услуг, – сказал он охранникам.

– Почему-с? – удивился старший, приподнялся на цыпочках, чтобы быть повыше. Распутин заметил это, усмехнулся, прикрыв рот рукой. – Все уже оплачено! – сказал старший.

– Да разве дело в оплате? – высоким резким голосом проговорил Распутин. – Совсем не в этом! Не могу я, чтобы меня охраняли! У меня уже есть охрана, да и народ от меня отрекнется. Сейчас люди ходят ко мне открыто, а когда вы будете – как станут ходить? – Распутин покачал головой. – А? Ясное дело – будут бояться. Нет, спасибо вам. – Распутин поклонился охранникам. – А госпоже Лебедевой я сейчас позвоню. Прямо при вас!

Он набрал телефон Лебедевой и тихим, в себя, голосом – разговора охранники не слышали, хотя стояли рядом, – объяснил ей, что сюрпризец хоть и хорош, но не может он принять охрану. Минуты две Распутин втолковывал это Лебедевой, потом повесил трубку и сказал охранникам:

– Все! Ступайте, ребята, по домам. А я, пожалуй, буду собираться. Давно у себя в Покровском не был.

Через полчаса Лапшинская привезла билеты – она купила четыре купе в вагоне второго класса.


Слукавил Распутин либо забыл – у себя на родине, в Покровском, он был не так давно – весной, когда пространство бывает сплошь залито светом, снег блестит так, что глаза краснеют даже у лошадей – у бедных одров текут слезы и мутнеют зрачки, воздух пахнет мочеными яблоками, льдом и свежими муксунами – сладкой обской рыбой.

Утренний выпуск петербургских «Биржевых ведомостей» тогда сообщил: «27 марта в Тюмень прибыл Григорий Ефимович Распутин. Он снял обычный свой костюм и теперь в шубе на дорогом лисьем меху, в бобровой шапке производит впечатление франта. Тюмень еще не признает в Распутине ни пророка, ни деятеля, поэтому его приезд не вызывает ни встреч, ни толков.

День 27 марта Распутин провел у своего приятеля – господина Стряпчих, ездил по магазинам, больше по гастрономическим. Не обошлось и без поклонниц… Затюменские обыватели могли в доме Стряпчих видеть его пьющим чай на диване между двух барынек, из которых одна – пышная брюнетка со жгучими глазами, а другая – более пожилая, но не утратившая еще следов былой красоты.

Утром рано, по холодку, 28 марта Григорий Ефимович на своих лошадках поехал в село Покровское, где он проведет Пасхальную неделю.

Не обошлось и без просителей и посылки Распутиным телеграмм на имя важных чиновников».

Тюмень Распутин любил больше, чем Тобольск, хотя губернское начальство обреталось в Тобольске. Тюмень была богаче, вольнее, шумнее, расхристаннее чопорного, застегнутого на все пуговицы губернского Тобольска, и Распутин, если не было дел, в Тобольске не останавливался – душа не лежала, а вот в Тюмени мог жить сколько угодно.

Один из тюменских знакомых «старца» не расставался с запиской, которую хранил при себе, как самый дорогой документ, – записка была ему дороже паспортной книжки. Состояла она всего из двух слов: «Выслушай ево» и подписи: «Распутин». Знакомый широко пользовался запиской, и не было людей, которые бы отказали ему, – брал все подряд: от икры и свежей пеляди до мануфактуры и леденцов-монпансье в огромных жестяных банках, устраивал знакомым продвижение по службе, а в соборе стоял в первом ряду вместе с предводителем тюменского дворянства и городским головой.

После мартовской Тюмени Распутин поехал в Крым – и снова газеты дали о нем репортажи, снова шустрые корреспонденты скакали по всей Ялте, будто блохи, стараясь не упустить «старца». Корреспондент «Ялтинского вестника», патриот своего города, особо отметил, что Распутин занимал просторный светлый номер с видом на море. В открытое окно залетал вкусный ветер с запахами недалекого ресторана, жареной баранины и морской соли, были слышны крики чаек, очень похожие на детские, – весной чайки всегда кричат, как обиженные дети.

Репортер не стал ходить вокруг да около, а задал Распутину вопрос в лоб:

– В петербургских газетах на днях были напечатаны заметки о том, что вы, Григорий Ефимович, намерены в скором времени выступить в печати с какими-то сенсационными заявлениями. Правда ли это?

«Старец» начал отнекиваться:

– Нет, неправда. Я далек от всяких выступлений. Да и на что мне это?

Видать, вопрос уязвил его, за живое задел. Распутин неожиданно сморщился, будто съел горькое дикое яблоко.

– А теперь, молодой человек, покиньте мой номер!

На этом интервью закончилось.

Когда репортер покидал номер Распутина, то услышал, что чайки начали кричать громче обычного, а одуряюще вкусный запах жареной баранины исчез.

Другой репортер был более осторожен, он лишь спросил у Распутина, сколько времени тот пробудет в Ялте.

– Через четыре дня уеду, – ответил Распутин.

Не знал, не видел Распутин, что буквально по следам его, иногда приближаясь на расстояние двух десятков метров, ходила женщина, одетая в черную длинную юбку и в темную вязаную кофту сажевого цвета, застегнутую под самое горло, на голове у женщины был повязан тускловато-темный платок, надвинутый на самые глаза. Походка у нее была бесшумная и легкая, как у рыси.

Никто раньше в Ялте эту женщину не видел, она появилась здесь впервые.

– В Тюмень сегодня же, курьерским поездом! Ах, какая благодать! – радовался Распутин и довольно потирал руки. Подгонял дочку: – Ты, Матреш, суетись-ка, суетись! Попроворнее будь! Уже взрослая! Собери кой-чего в дорогу. Яиц испеки, на рынке купи индюка жареного, в ресторане на Мойке найди Яблокова, попроси у него севрюги свежего копчения, икры паюсной да языка, у Елисея купи баранок, три связки бубликов с маком, конфет и этих самых… – Распутин сложил два пальца продолговатым колечком, показал Матрене.

– Маслин? – догадалась та.

– Во-во, два фунта, – кивнул отец, – крупные чтоб были, проверь, мелкие не бери. И еще купи сушек. А вот эти мелкие должны быть – чем мельче, тем лучше! Поняла?

– Не слишком ли много одного и того же, папаня: баранки, бублики, сушки? Может, взять чего-нибудь одного?

– Делай, что тебе говорят! – Распутин повысил голос. – А чтоб тебя не обдурили, возьми с собой Ангелину!

– Мотор взять можно, папаня?

– Мотор мне нужен самому, – проговорил Распутин сердито.

Через двадцать минут на арендованном заранее моторе он уехал к госпоже Лебедевой – надо было нанести прощальный визит, поскольку предстояла разлука: в Покровском Распутин намеревался провести не менее полутора месяцев, Петербург давил на него, здесь много враждебных лиц, их стало еще больше, надо было постоянно держать себя в собранном состоянии, а в Покровском он расслаблялся, он там был среди своих, там не надо было играть, там – никаких ролей. Покровское знало его с той поры, когда он ходил под стол пешком и макушкой ни за что не задевал – все перекладины были над ним. И с другой стороны, госпожа Лебедева получила телеграмму от мужа – светский советник прибывал в Санкт-Петербург через два дня.

Насчет Петербурга и квартиры, в которой он жил сейчас, Распутин уже решил окончательно – с Гороховой надо съезжать и перебираться в дачную тишь, пахнущую крапивой, жасмином и парным молоком. Еще зимой Распутин ездил по селам и дачным станциям, присматривая себе дом.

В селе Мартышкино нашел подходящий особняк – высокий, с большими чистыми окнами и молодым яблоневым садом, сработанный добротно, со вкусом – не тяп-ляп, как принято сейчас, лишь бы не завалился, и подъезд к дому был хороший: веселое зеленое село Мартышкино находилось между Петергофом и Ораниенбаумом, а дорога, что связывала Петергоф с Ораниенбаумом, как известно, отменная. Распутин уже несколько раз приценивался к дому, охал – просили слишком много, – но по лицу его было видно – за дом он отдаст и много. Дом стоил того.

В машине он думал о мартышкинском доме, едва слышно шевелил губами:

– Вот где можно будет вздохнуть в полную грудь. Тишина, спокойствие. Это Мартышкино – все равно что мое Покровское. Беспременно перееду туда жить. И делом займусь, да грамоте подучусь, благо есть учителя. Без грамоты никак нельзя. Григорий, говорят, безграмотный. Вот то-то и оно. – Распутин вздохнул. – Плохо, что это говорят. Грамотой займусь сразу же, как поселюсь в Мартышкино!

Чувствовал он себя устало, разбито, одиноко, лишь мысль о том, что сейчас он увидит красавицу Лебедеву, согревала его.

Через двадцать минут после отъезда Распутина на Гороховой вновь появились странные нищенки.

– Вот черт побери! – выругалась предводительница нищей оравы. – Так мы никогда и не застанем его!

Она как в воду глядела, старая, мудрая ворона, – Распутина ей так и не удалось застать в Петербурге.

– Может, мы подождем его здесь? – обратилась нищенка к Лапшинской.

– Нет, здесь ждать нельзя, – сухо проговорила Лапшинская, – не положено!

– Так что же нам делать?

– Не знаю!

А ведь кто ведает – дождись эти побирушки Распутина, переговори с ним, может, и история государства Российского сложилась бы по-иному: иногда крохотный винтик, треснув, заставляет останавливаться огромную машину либо, выдержав непомерную нагрузку, позволяет ей идти вперед. Распутин в этот момент тоже подумал о нищенках – он словно бы почувствовал, что они находятся в его доме, лицо его потемнело, от носа вниз потянулись морщины.

– Кыш! – махнул он рукой, отгоняя от себя мысль о нищенках. – Вот привязались!

Вжался поглубже в пухлое кожаное сиденье автомобиля, раздраженно подумал о том, что мотор пахнет краской, шофер слишком сутул – горб налезает ему на затылок, – молчалив и очень любит тихую езду: автомобиль Распутина легко обгоняли лихачи-извозчики, втянул сквозь зубы воздух, стараясь остудить себя, и понял, что в таком раздерганном, нервном состоянии к Лебедевой ехать нельзя – впечатление он произведет самое дурное, но и не ехать тоже нельзя – это тоже произведет дурное впечатление. Распутин заколебался… Протянул руку, чтобы хлопнуть сутулого шофера по плечу – стоп, мол! – но до шофера не дотронулся, задумался тяжело, взгляд его сделался незрячим. Распутин и не заметил, как автомобиль затормозил у дома Лебедевой.

Поворачивать назад было уже поздно, Распутин вышел из автомобиля, встряхнулся, сделал несколько резких движений – ему надо было прийти в себя, – хотел было присесть, но то было неудобно, и он медленно и важно вошел в дом Лебедевой…


Не все трепетали перед именем Распутина и стремились оказать ему услугу, надеясь, что услугой этой поимеют для себя выгоду, были и другие. Во время одного из заседаний председателю Совета министров И.Л. Горемыкину <см. Комментарии, – Стр. 75. Горемыкин Иван Логгинович… > было передано письмо Распутина.

Горемыкин вскрыл письмо, прочитал его сам, затем дал прочитать тем, кто сидел рядом, усмехнулся и медленно, демонстративно, с каким-то внутренним наслаждением порвал его.

Курьеру, который привез письмо, сказал, что ответа не будет.

Газеты писали, что в Петербурге Распутиным интересуются больше, чем погодой и температурой воздуха.

– Как Распутин?

– Как термометр. Все поднимается!

В.М. Пуришкевич – член Государственной думы, человек яростный, упрямый, твердолобый, – ненавидел Распутина, считал его позором России.

Распутин о Пуришкевиче говорил так:

– Пуришкевич искренен, работает он правдиво, только вот одно у него, что вредит, – язык его. Потому и сказано: «Язык мой – зло мое».

Пуришкевич же, руководивший черносотенцами <см. Комментарии, – Стр. 76…руководивший черносотенцами…>, говорил о Распутине следующее:

– Левые газеты, желая запачкать Союз Михаила Архангела, председателем которого я состою, и меня, клевеща, говорят, что Распутин выбран то почетным членом Союза, то действительным и так далее. Где состоит Распутин, мне неизвестно, но в Союзе Михаила Архангела нигде по империи он не состоит в рядах союзников. И если бы я узнал, что какой-либо отдел Союза позволил себе войти в соприкосновение с Распутиным, я немедленно – слышите? – немедленно по телеграфу закрыл бы такой отдел!

Эта фраза была произнесена Пуришкевичем 21 июня 1914 года.

Были и другие очень сильные люди, не любившие Распутина. Но тех, кто верил в него, ловил каждое слово и повиновался, было больше, и это Распутин знал, потому и мог позволить себе благодушное подтрунивание, считая резкость и выпады, когда люди не выбирали слов, признаком слабости.

Когда Распутин делал в Петербурге первые шаги и был обычным «некрасивым грязным мужичком», но очень говорливым, услужливым, он познакомился с царицынским священником Илиодором – в миру Сергеем Труфановым, Красиным, большеглазым, статным, с бледным нервным лицом и изящными женскими руками Илиодор, так же как и Распутин, пробивался в свет, думал покорить Санкт-Петербург, был представлен царской семье и лично самой царице, но ничего у Илиодора не получилось. Санкт-Петербург он не покорил, в свете своим не стал и царице не понравился – визит этот был единственным, больше в семью Романовых его не приглашали, и Илиодор решил уйти в тень, вернуться в Царицын и забыть то, что было.

В Царицыне же Илиодор был любим и почитаем – не существовало проповедника популярнее его.

Несколько своих проповедей Илиодор посвятил «блаженному старцу Григорию».

– Я скажу вам, кто такой старец Григорий, – громыхал Илиодор с амвона сочным медовым басом, от которого млели царицынские молодицы. – Старцем я его зову не по седым волосам, как у стариков царицынских купцов, ум которых не поспорит с умом самого неразвитого юноши, а зову его старцем за его ум и подвижничество. Старцу Григорию всего сорок лет, родом он из Сибири, фамилия его Распутин, но впоследствии он переменил эту фамилию на другую…

Григорий в двадцать пять лет бросил пьянствовать и захотел посвятить себя Богу Целый год ходил по святым местам. По возвращении же на родину стал усердно молиться. Домашние его, видя в нем такую перемену, стали уговаривать его возвратиться в семью, а односельчане всячески над ним насмехались. Но вот в один из рабочих дней, когда брату Григорию наскучили все увещевания и насмешки, он воткнул в землю лопату, перекрестился и в чем был, в том и ушел из родного угла. Целых три года он ходил по святым местам. Оставил жену и детей.

Возвратившись домой, Григорий занялся домашними и полевыми работами, я на дворе у себя вырыл землянку, где молился и в продолжение двух недель не утолял голода пищею, а жажды водою. Затем брат Григорий говорил мне, что, когда косили они сено или во время жатвы, товарищи его раз по двадцать утоляли жажду, а он за целый день ни разу не утолил своей жажды… Да вытерпит ли простой смертный в такую жару и при такой работе?

Передергивал брат Илиодор в своей проповеди, сильно передергивал, отсутствовал будущий «старец» не три года, а несколько меньше, и две недели не сидел без еды в землянке, да и землянки на распутинском подворье в Покровском не было – во всяком случае, односельчане такого не помнили. Моленье – да, это было, Распутин молился неистово, бил поклоны, на лбу у него даже образовалось земляное пятно, но кто в Покровском не молился?

Наметившаяся дружба между Распутиным и Илиодором вскоре треснула – сосуд не выдержал испытания, Илиодор стал ненавидеть старца, он завидовал Распутину. Глаза Илиодора вспыхивали ярко, зло, когда он говорил о Распутине, Распутин же относился к Илиодору снисходительно.

В 1911 году специальная комиссия из семи лиц – в комиссии было три священника, один писатель, один блаженный и два «ревнителя веры и чистых дел», как они себя называли, епископ Гермоген <см. Комментарии, – Стр. 78. Гермоген (Долганов Георгий Ефремович)…>, человек суровый, неистовый и дурной, и царицынский инок Илиодор (фамилии первых пяти человек неизвестны), – собравшись в архиерейских покоях, учинила Распутину суд с пристрастием.

Обвинительную речь произнес Илиодор. Гермоген, держа в одной руке крест, другой схватил Распутина за голову, сдавил что было силы. А сила у Гермогена имелась – Распутин от боли даже заплакал.

– А ну, антихрист, признавайся в грехах своих! Кайся! Ну! Что ты натворил? И как только тебя ноги по белу свету носят!

Понимая, что дело худо, его просто могут не выпустить из глухих покоев, куда не проникает ни один звук, и крик его все равно никто не услышит, Распутин стал сознаваться а своих грехах.

Первой он назвал девушку – царицынскую монахиню Ксению, которую мучил четыре часа, требуя, чтобы она легла к нему в постель. Потом назвал еще два десятка женских имен.

– Почему первой ты назвал монахиню Ксению? – загромыхал Гермоген мощным басом.

– Она… Она… – Распутин громко сглотнул. – Она была очень несчастная. Несчастнее всех. Плакала!

– Красивая? – неожиданно спросил писатель.

Распутин утвердительно мотнул головой, в глазах его заплескался страх – он боялся этих людей.

Ему удалось выбраться из архиерейских покоев живым – Распутин был бледный, исцарапанный, испуганный настолько, что не мог говорить, но живой. От дома, в котором собралась страшная семерка, до своей квартиры он несся, как ветер – ноги его почти не касались тротуара, Распутин бежал, как по воздуху, дома заперся на все засовы, лег в постель и накрылся одеялом.

Уснуть в ту ночь ему не удалось – Распутин никак не мог успокоиться, у него жутко стучали зубы – дробь временами слабела, но не проходила, перед глазами стояло страшное, бледное лицо Гермогена и еще его рука – сильная, со вздувшимися в суставах пальцами и вспученными сизыми жилами. Распутин стонал от бессилия и обиды, закусывал губы и открывал глаза. Видение проходило.

Конечно, с монахиней Ксенией он обошелся круто, не надо было бы так с нею, но Ксения – нежная и бледная, как свеча, красивая, с крупными синими глазами – не желала подчиняться Распутину, и он потерял над собою контроль – сдирал с Ксении одежду, хлестал ее по лицу, таскал за волосы, намотав их одной большой прядью на руку, хотел даже прижечь ей пятки, но одумался… Ксения плакала, захлебывалась слезами, у нее перехватывало дыхание, потом плакать у Ксении не стало сил и вообще не стало сил сопротивляться, и она сдалась.

Соблазненным женщинам Распутин говорил следующее:

– Только через меня и можно спастись! Для этого необходимо слиться со мной душой и телом. Все, что от меня исходит, есть источник света, очищающий от грехов!

Женщины верили Распутину, верили, что, ложась с ним в постель, навсегда освобождаются от греховной одежды, и ощущали физическое облегчение, им делалось спокойнее, уютнее в жизни, теплее, легче, прочь уходили худые мысли и никогда не возвращались, мужья становились привязаннее и внимательнее к ним, дела у этих женщин шли на лад.

«Он – опасный авантюрист, преступник, – писала о Распутине провинциальная печать, в частности, газета “Русские новости”. – Он очень добрый и честный человек. Он пророк. Он святой черт. Он просто хитрый, неискренний, недалекий мужик с бородой. Он очень нервный, постоянно возбужденный человек. “Бескорыстный ходатай за крестьянский мир честной”, хотя самым плутовским, самым бессовестным образом обирает своих поклонниц.

И европейцы – немцы и французы – удивляются: откуда такое взялось? И как это может в России конституция уживаться с “Гришкой Распутяшкой”, которого в архиерейских покоях именем Христа стукают по голове кулаками и который делает международную политику, хотя не умеет написать двух слов на своем родном языке? Что это такое? Откуда это взялось? Как и какими силами существует?

И теперь… к этому святому грешнику, очищаемуся с дамами в бане, вопросов стало больше».

Распутин тщательно собирал все, что писали о нем, складывал газеты в папку, а потом, когда газет стало слишком много, велел Лапшинской вырезать заметки и наклеивать на страницы специального альбома.

Западная печать тоже уделяла внимание Распутину и тоже удивлялась: откуда он взялся такой? Впрочем, удивлялась не всегда. Вот что написала германская газета «Vossische Zeitung»: «Распутин – не мистик и не юродивый. Его единственное оружие – мужицкая хитрость. Пресыщенным владелицам будуаров между Сергиевской улицей и набережной Невы надоели необуддизм, m-r Philippe < cм. Комментарии, – Стр. 80…надоели необуддизм, m-r Philippe…> и прочее, и они ухватились за мужика из Сибири: это было нечто новое для них. Хитрый мужик сумел использовать положение, в которое попал, и сделался диктатором России».

Распутин болезненно морщился, когда к нему попадали такие заметки, покашливал в кулак и утомленно закрывал глаза – он уставал от нападок, он не понимал, чего от него хотят? Живет себе человек и живет, тихо живет, дышит воздухом, хлеб ест, чай пьет… Ну за что же его травить? За то, что к нему неравнодушны прекрасные мира сего? Хорошо, что хоть Маска пока молчит.

Ну так кто мешает вам, господа хорошие, иметь столько же женщин? Вопросы супружеской верности, преданности дому, семье, детям не волновали Распутина – он был выше этого.

Заметки, появляющиеся в печати, в том числе и у черта на куличках, где-нибудь в Хабаровске, Распутин перечитывал по нескольку раз и, если его шпыняли острым словом, страдал.

Впрочем, когда Распутину задали вопрос, слышал ли он о том, что бывший монах Илиодор собирается выпустить о нем книгу за границей, Распутин зевнул со скучающим видом и равнодушно проговорил:

– Ну и что же? Пусть себе пишет, коль охота есть. Да пусть не одну, а хоть десять книг испишет, потому что бумага все терпит. А что касаемо Илиодора, то ведь песня его спета уж, так что, что бы он ни писал аль ни хотел там писать, прошлого не вернешь. Все хорошо во благовремении.


Ему нравились поезда, веселая суета вагонов, хмельная обеспокоенность пассажиров, одолеваемых истомой предстоящей дороги, – дорога всегда сулит соленый хрустящий огурчик, купленный на перроне у казанской бабы, и екатеринбургские рыжики, такие мелкие и верткие, что их никак нельзя насадить на вилку – ускользают, но зато лучшей закуски под холодную водку не придумаешь; радует горький угольный дымок, тянущийся из вагона-ресторана, и барабанно-дробный перестук колес на звонких рельсах. Распутин любил дорогу, любил ездить и всегда путешествовал весело – с шумом, в больших компаниях.

На этот раз с ним ехало пятнадцать человек, сам он был шестнадцатым.

Войдя в купе, Распутин первым делом опустил стекло, с шумом втянул в ноздри воздух и азартно потер руки:

– Не верится, что сейчас поедем. Ох, не верится!

Высунул голову в окно, глянул в одну сторону, подмигнул толстому полицейскому, вооруженному тяжелой саблей и пудовым револьвером, перекосившим ремень, глянул в другую сторону, улыбнулся почтовому служащему, одетому в мятый форменный пиджак с нечищенными пуговицами, пошмыгал носом и вновь потер руки:

– Йй-эх!

Потом Распутин отправился посмотреть, что за народ собирается в вагоне.

Публика подбиралась солидная, важная, спокойная, и это радовало Распутина. У одного купе с открытой дверью Распутин остановился: человек, одетый в холщовый костюм, с волосами, стриженными бобриком, под одежную щетку, и спокойными глазами показался ему знакомым. Распутин покашлял в кулак и объявил с детской непосредственностью:

– А я тебя знаю!

– Я вас тоже!

– По-моему, ты у меня был. Дома!

– Никогда не был. – Человек в холщовом костюме засмеялся. – Тем более – дома.

– Тогда где же мы встречались? – озадаченно спросил Распутин.

– В канцелярии премьер-министра!

– А-а! – воскликнул Распутин и закрыл рот, боясь сказать что-либо лишнее. – Но я там бываю редко!

– Я тоже! – сказал человек в холщовом костюме.

– Как? Разве ты не там служишь?

– Нет.

– Тогда кто же ты? Я думал, что ты чиновник, там служишь!

– Я журналист.

– Из какой газеты?

– Из газеты «День».

– Хорошая газета, – похвалил Распутин, – настоящая! – Хотел добавить: «Меня не ругает!», но не сказал – она ведь хорошая не только поэтому, пригласил: – Заходи ко мне в купе.

– Благодарствую! – Журналист в холщовом костюме сдержанно поклонился.

– Ты мне нравишься! – сказал ему Распутин. – Еще раз благодарствую! – Журналист поклонился вторично.

– Я люблю журналистов! Опасный народец! – Распутин засмеялся и пощелкал пальцами. – С таким народцем лучше не ссориться – себе дороже станет!

Журналист деликатно промолчал.

– Как тебя зовут? – спросил Распутин.

– Александр Иванович!

– Лександра Иваныч… Сын Иванов. Русское имя, русское отчество – это хорошо. – Распутин достал из кармана щепотку семечек, кинул в рот. – А меня – Григорий Ефимов.

– Это я знаю.

– Заходи ко мне в купе, в общем, – сказал Распутин и бесшумно удалился – шаги его потонули в густом ворсе ковровой дорожки.

Сосед журналиста, пожилой земский чиновник с землистым одутловатым лицом, в пенсне с черным шелковым шнурком, выглянул в коридор, проверяя, ушел «старец» или нет, поинтересовался внезапно задрожавшим голосом:

– Это Распутин?

– Да!

– Червь вселенский! – Земец выругался. – Всякое было в России, а вот такого еще не было! Неужели вы пойдете к нему в купе?

– Не знаю, – журналист неопределенно пожал плечами.

– Не ходите! – попросил земец. – Вас же люди перестанут уважать. А вы, видно по всему, уважаемый человек!

– Спасибо. – Журналист открыто улыбнулся, улыбка у него была обезоруживающей. – Но как тогда быть с моей профессией? Я же журналист!

– Ну… ну… – Земец не нашелся что ответить, вздохнул и отвернулся к окну. – Поступайте как хотите, только не теряйте уважения, Александр Иванович.

– Я постараюсь, – просто, без всякой иронии произнес журналист, прислушался к женскому гомону, доносящемуся из коридора, понял, что женщины эти – с Распутиным, подумал, что надо бы написать об этом путешествии. Материал о Распутине никогда не пропадет. Если он и не понадобится сегодня, то обязательно понадобится завтра.

«С чего начать описание? С портрета? – Журналист посмотрел в окно в удивился тому, что поезд уже идет, – машинист тронул состав совершенно неприметно, плавно, без лязганья и грохота колес – вот что значит опытный человек! Серый задымленный перрон медленно полз назад. – Ну вот и пошел отсчет. Человек в дороге находится в новом измерении. В каком? В четвертом, наверное».

Земец привстал – он тоже не заметил, как поплыл назад перрон с людьми, – перекрестился.

– С Богом! – Земец открыл новый кожаный баул, достал оттуда курицу, завернутую в восковку – прозрачную непромокаемую бумагу, свежие, в крохотных пупырышках огурчики, две стопки и плоскую бутылку «Дорожной» водки – журналист видел такую водку впервые. – По старому русскому обычаю, – объявил земец и зашуршал восковкой, разворачивая курицу. – Не откажете?

– Ну что вы, кто отказывает соседу? Не принято, – улыбнулся журналист.

Земец разлил водку в стопки. Александр Иванович думал, что земец – ходячий сюртук, застегнутый на все пуговицы, с язвой, коликами в печени, несварением желудка и буркотней в кишках – такой у него недовольный, болезненный вид, – но земец оказался живым человеком, которому все мирское было не чуждо.

– За то, чтобы благополучно доехать, – объявил земец, поднимая свою стопку.

– Выпьем за это! – согласился журналист и ощутил в себе неясную тоску – такое уже было десять лет назад, когда он, желторотый юнец, еще только пробующий свои силы в газетном деле, попал на русские позиции среди двух темных маньчжурских сопок и потом под огнем пошел вместе с солдатской цепью в атаку.

Он мог не ходить, но для правдивости материала, для того, чтобы понять страх человека, бегущего навстречу пулям, – а японцы открыли тогда бешеный огонь, пули роились в воздухе, как мухи, от них, казалось, даже почернел день, – пошел цепью на японские окопы и чуть не погиб. Японцы выкосили половину русской цепи.

После той атаки журналист, забившись в какую-то сырую глубокую яму, горько плакал, бился головой о стенку ямы и никак не мог остановить себя: сдали нервы. Потом пришел санитар, усатый старый солдат с повязкой на руке, сделал укол, и журналист успокоился.

Атака та, сопки, мертвые солдаты в сочной зеленой траве снились ему потом лет восемь, только недавно перестали сниться, а щемящее чувство одиночества, внутренней пустоты, боли не проходит и сейчас, и когда оно подступает, то что-то цепко и сильно сдавливает сердце, дыхание пропадает, горло начинает драть какая-то соленая дребедень, не поймешь, что это – то ли слезы, то ли кровь, то ли еще что, и потом еще губы трясутся. Мелко, противно, долго.

Они выпили по две стопки, земец съел полкурицы, остальное спрятал, водку убирать не стал и замер в неподвижной позе, глядя в окно. Лишь в минуту особой расслабленности произнес:

– Колдовская все-таки штука – дорога! А притягивает-то как! Как притягивает, а? Как огонь и вода, ничего более сильного, чем дорога, вода и огонь, нету. – И замолк надолго: похоже, опьянел, а может, на него по-шамански сильно подействовала дорога.

В купе заглянул Распутин, пробил глазами журналиста.

– Чего ж не заходишь?

– Время еще не подоспело.

– Ко мне всегда можно! – Распутин подозрительно сощурился. – Может, гребуешь?[4]

– Нет, – сказал журналист.

– Смотри, Лександра Иваныч, – медленно произнес Распутин и прикрыл дверь купе.

«Ну что в нем особенного, что? – думал журналист, пытаясь понять Распутина, отметить в его чертах что-то необычное, колдовское, сверхъестественное. – Ну что? Борода и усы, как у многих мужиков России, цвет самый рядовой, крестьянский – темно-русый. Нос мясистый, книзу и в сторону, некрасивый, лоб несколько вдавлен, руки крепкие, волосатые, ноги – врозь. Корявые ноги-работяги. Сутулый, с припрыгивающей походкой. Распутин как бы крадется по земле, выслеживает дичь. Грудь впалая, но широкая. Бей сапогом – не пробьешь. Морщинист и устал – да, Распутин морщинист и устал не по годам… А сколько лет-то ему? Сорок шесть? Сорок восемь? Что-то около этого. И все время в нервном напряжении, то соберет в кулак бороду, сунет в рот и пожует ее, то начинает теребить нарядный поясок, которым перетянута его красная косоворотка, то почешет поясницу – он делает это быстро-быстро, по-мышиному, то поскребется у себя под мышками».

У Александра Ивановича – фамилию свою корреспондент «Дня» Распутину не назвал, и Распутин не интересовался ею, то ли уже знал, то ли надеялся узнать в Петербурге или спросить у самого журналиста позже, перед прощанием, – был приметливый глаз и толковое перо. Из таких журналистских перьев потом всегда выходили писатели, хотя журналисты проводили между собою и писателями четкую, очень реалистическую грань, и когда журналиста хвалили за хлесткую, умную статью: «Да вы настоящий писатель!» – он непременно поправлял хвалящего: «Да что вы, что вы! Я обыкновенный репортер!»

Знаменитого Кукольника <cм. Комментарии, – Стр. 85…знаменитого Кукольника…> вообще возвели в генеральский ранг: «Вы пишете гениальные пьесы!» Кукольник растерялся: «Пьесы пишет Чехов, а я только пером скриплю. Чехов – писатель, я же – невесть кто».

Вскоре Распутин пришел за журналистом вторично:

– Не-ет, ты всетки моим обществом гребуешь!

– Ни в коем разе!

– Тогда чего же не идешь?

Журналист поднялся с лавки, взглянул на земца, словно бы прося прощения, – он был из тех людей, которые не любили обижать других, земец ответил ему гневным взором, и журналисту сделалось обидно: напрасно его не понимает человек, он же при исполнении служебных обязанностей – при исполнении! – и вышел из купе вслед за Распутиным.

Ему было интересно знать, кто едет с Распутиным. Для статьи, которую он задумал. Для собственной надобности, для того, чтобы иметь полное представление об этом человеке, в конце концов! Распутин чесал поясницу, поглядывал в открытую дверь купе, – и верно, чесать поясницу – любимое занятие Распутина: лицо у старца делалось расслабленным, задумчивым, губы сладостно опадали, прятались в бороде – видать, Распутин отдыхал душой, когда чесался.

Рядом с ним, по левую руку, сидела девчонка лет четырнадцати, одетая в простенькую голубую кофту, мешком наброшенную на ее тело, с пухлым носом – сказывалась петербургская простуда – и сонливыми глазками. Портрет завершали две тощие, похожие на яблоневые сучки, косички. Руки у девчонки были грубые, красные, с обожженной кожей, сама она была очень нервная – на месте не сидела. Журналист понял так: это дочь Распутина.

И верно – дочь, Матрена. Распутин сказал ей:

– Поди погуляй, Матреша!

Девчонка с топотом умчалась в коридор.

По правую руку старца сидела девчонка-гимназистка, тоненькая, белая, нежная, но с улыбкой человека, знающего, что такое грех.

– Садись! – Распутин, приглашая журналиста, ткнул перед собою рукой. – Хорошо, что пришел! Это Надя, – представил он гимназистку. – Едет в Сибирь понять смысл жизни. Родители живут в Санкт-Петербурге, но собираются переместиться в Тобольск.

«Что же тебя, такую молоденькую, занесло в эту компанию?» – с жалостью подумал журналист, хрустнул пальцами. Вслух же произнес совсем не то, что хотел сказать

– Очень приятно!

Дежурная фраза, дежурная схема поведения.

Из-под столика, покрытого дорожной салфеткой, Распутин достал бутылку вина с блеклой старой этикеткой, показал журналисту:

– Это вино было сделано в те годы, когда родители нас с тобой еще и не замышляли, а может, и еще раньше. Видишь, даже буквы от времени стерлись. Люблю это вино. Тебе, Надюш, налить? – Распутин покосился на гимназистку.

– Немного.

– И то хорошо, – одобрил Распутин, глянул в окно, за которым плыло одинокое вечернее поле с густыми рядами зелени и хилым зубчатым леском, обрамлявшим дальний край, ткнул туда рукой: – Вот за что надо выпить – за землю Русскую, за мужика, который ковыряется в ней, за зерно, что прорастет и станет хлебом.

– Хорошая мысль! – похвалил журналист.

– Эх, Лександра Иваныч! – неожиданно растроганно проговорил Распутин. – У меня этих мыслей полон черепок. – Он стукнул себя пальцами по голове. – Не вмещаются, переливают через край. И все для простого мужика, все за него – я жизнь свою за него не пожалею! – Распутин снова ткнул пальцем в окно, за которым тихо уплывало назад зеленое молчаливое поле. – За то, что он землю эту обиходил, бросил в нее зерно, заставил жить! И все вот этими вот, – он показал журналисту одну руку, свободную, левую, – такими вот руками обиходил. Выпьем за русского мужика!

Выпили. Гимназистка выпила тоже – она, похоже, вообще не любила отставать, маленькими глотками опустошила стопку, вытерла губы ладонью – в ней было сокрыто что-то очень детское, доверчивое, нежное, требующее защиты, и журналист, ощущая в себе отцовскую жалость, чуть было не сделал к ней движение, чтобы прикрыть ее; защитить от Распутина, но «укололся» о твердый, недобрый взгляд «старца». Ему показалось, что Распутин все понял, и журналист решил увести разговор в сторону, поднял стопку, чтобы резное стекло поймало темный вечерний свет.

– Доброе вино, – похвалил он.

Распутин, выдержав паузу, отозвался:

– Плохих не держим!

– Когда пьешь вино, главное – не вкус, а послевкусие, то, что остается на кончике языка. Последнюю каплю надо прижать языком к нёбу и послушать ее. Вкус этой капли и будет вкусом вина. Марсала всегда имела сложный вкус. Мадера – тоже. Вы, я слышал, мадеру любите?

– Люблю.

– Это вино с многослойным вкусом. В нем много чего есть: и жженая хлебная корочка, и сушеная груша, и еще что-то, не имеющее, по-моему, названия.

– Главное – варенья нет, – вставил Распутин, – не люблю, когда в вине – варенье. Не вино тогда это, а сироп.

– Да, варенья в ней нет, – согласился журналист.

– А ты, я вижу, специалист по этому делу, – сказал Распутин и добавил с непонятным выражением в голосе, то ли одобряя, то ли порицая: – Лександра Иваныч!

– Нет, – не согласился с Распутиным журналист, – просто я наблюдательный человек. Это же моя профессия – видеть, запоминать, описывать. Я слышал, Григорий Ефимович, что вы собираетесь организовать газету? Вроде бы и название уже есть – «Народная газета»?

– Что, разве плохое название? – Распутин смял бороду, подергал ее, потом пальцами расчесал, словно гребенкой, уложил на груди. Руки у него все время находились в движении, не лежали на месте. – Верно, я собираюсь основать газету, хотя название еще не придумал. А что, «Народная газета»… А? Звучит неплохо. Я думал даже такое название дать: «Специально для народа». Не очень-то вкусно, проволокой отдает, но зато верно. Пойдешь ко мне работать? – Распутин сощурился, отодвинулся от гимназистки и в упор глянул на журналиста.

Тот выдержал взгляд и спокойно поставил пустую стопку на столик.

– Я уже работаю.

– Буду платить больше!

– Разве в деньгах дело?

– Верно, не в деньгах. Я считаю – в грамоте. Какая моя самая большая беда и забота, а? Грамотешки маловато. Поднабраться бы грамотешки – и можно делать и газету, и книги, и даже целое издательство. Но ничего, ничего, грамотешку я все равно одолею, поднатужусь, подтяну ремешок на мозгах и одолею. И главное дело моей газеты будет борьба с пьянством. Я в молодости пил, очень пил, а потом понял, что это беда.

Александр Иванович вспомнил, что одна из газет напечатала приметную фразу Распутина, которую тот несколько раз произнес, встречаясь в Покровском со своими односельцами: «Я был пьяница, табакур, потом покаялся, и вот видите, что из этого вышло!»

Впрочем, в Покровском его хоть и уважали, но считали за своего. Впрочем, Тюмень его тоже принимала за своего и особо высоко не поднимала. Чужим он был только в Тобольске.

– Значит, не пойдешь ко мне в газету? – Распутин насмешливо сощурился.

– Не знаю. Не готов к предложению.

– А жаль! – искренне огорчился Распутин. – Мне нужны будут такие люди, как ты. И чтобы мозгой шевелить умели, и чтоб обаяние было. Непривлекательный человек – это непривлекательный человек, он многого не сделает. Особенно в таком деле, как это. – Распутин выразительно поводил по воздуху пальцем, изображая перо.

В купе всунулся молодой гражданин, которого журналист раньше не видел, – коротенький, с толстыми ногами, в желтых скрипучих туфлях, с золотой цепью через весь живот, в серой теплой шляпе. Рыжеватые усы распущены, топорщатся воинственно, как у гусара.

– Григорий Ефимыч, ничего не нужно-с?

– Принеси еще бутылку марсалы.

– Слушаюсь! – Рыжеусый вскинул к шляпе два пальца и исчез. Это был, как понял Александр Иванович, секретарь или нечто – некто – в этом роде. Через три минуты он снова появился в купе, держа в руке запыленную бутылку марсалы. – Прошу-с!

– Молодец! – похвалил Распутин. – И года не прошло!

– Обижаете, Григорий Ефимыч, – укоризненно произнес молодой гражданин, протягивая бутылку Распутину.

– А кто пробку выбивать будет? Я?

– Слушаюсь! – Рыжеусый вновь исчез из купе.

– Хороший человек, способный. – Распутин покачал головой, – ловкий, верткий, услужливый, но… Но! – Он поднял указательный палец. – Всегда в человеке есть какое-нибудь «но», и мешает оно, мешает… Как танцору толстые каблуки! Главное «но» наше – лень! Но! – Распутин поднял указательный палец еще выше. – У меня тоже есть свое «но». Люблю я этого парня, душой привязан к нему и менять на другого не буду.

За стеной хлопнул глухой выстрел – способный молодой человек благополучно выбил пробку из тугого обжима горлышка. В коридоре сочно запахло старым вином.

– Прашу! – Молодой человек в третий раз появился в дверях распутинского купе. – Свежайшее!

«Что свежайшее? Марсала? Тогда будет «свежайшая», – подумал журналист. – Или напиток? Тогда будет «свежайший». С ударениями что-то не очень. А потом, марсала-то – старая. Старое и свежее – разные понятия».

– Как думаешь, война с германцем будет? – задал Распутин вопрос журналисту, в последние дни он об этой войне думал все больше и больше.

– Ею пахнет, она просто висит в воздухе, Григорий Ефимович!

– А я не допущу! – сказал Распутин. – Не допущу, чтобы русского мужика убивали ради французского капитала.

– Ну-у… этот вопрос неоднозначный. Думаю, французский капитал сильнее русского мужика. Я даже не знаю, кто будет решать этот вопрос. Наверное, кто-нибудь повыше царя. А кто это будет, а? Кто выше царя?

Гимназистка Надя неожиданно хихикнула и показала пальцем на Распутина. Журналист отвел глаза в сторону, встал.

– Спасибо большое, Григорий Ефимович, за хлеб, за соль, – поблагодарил он.

– Ты это… ты заходи еще! Сегодня же и заходи. И вообще почаще заходи, ладно? – Распутин привстал, словно бы желая поклониться, и тут же опустился на диван. – Марсалы до самой Тюмени хватит! И мадера есть! – Распутин махнул рукой, словно бы благословляя журналиста.

Хоть и не познакомил Распутин журналиста со своим окружением – кроме Матреши и гимназистки Нади, Александр Иванович вроде бы не должен был никого увидеть, а он увидел все и всех и лишний раз уточнил портрет Распутина – все совпадало с тем, что он наметил, чистовой холст один к одному совмещался с подмалевком. Как у хорошего живописца.

«Больше всего – кроме, естественно, марсалы, мадеры и девочки Нади – Распутин любил чесать себе спину, – записал журналист в блокноте, – точнее, не спину, а ниже – поясницу. Делает это суетливо, будто насекомое. Еще любит скрести себя под мышками. Это не от грязи, нет, ибо старец сказал, что он и дома, и в поезде по два раза на день принимает ванну, – а от нервов. Что-то в нем натянуто до предела, струны звенят, а может, какая струна и надсеклась, лопнула, вот человек и неспокоен, вот и не может посидеть и минуты без движения, без чеса и скребков».

Он потом еще раз проверил собственные наблюдения, наблюдательный Александр Иванович, и через некоторое время напечатал у себя в газете под псевдонимом Путешественник: «Этот человек спокойно и минуты не посидит. Вот зашел в купе, а уже через несколько секунд, вбирая голову в плечи, выскакивает, щупает глазами по сторонам и бегает в проходе вагона, нервно потирая руки, бормоча и иногда выкрикивая что-то непонятное.

У него взгляд тающий, сладко замирающий на людях. Когда он с кем-то говорит, наклоняет голову набок и глядит на собеседника нежно и лукаво, как бы шепча:

– Меня не обманешь…

А когда ни на кого не глядит, то преображается: глаза принимают естественное выражение – выражение это злое, полное ненависти ко всему».

Земец уже спал, сладко причмокивая губами, – лицо его обвяло, сделалось безмятежным, порозовело – исчезла нездоровая землистость, выдающая в нем желчного человека, над ним, на верхней полке, лежал толстый человек со старомодными бакенбардами, спускающимися от висков к подбородку, очень низко – выбритым оставалось только малое пространство, – помещик из Казанской губернии, наверняка помещик, который гостил у приятеля в соседнем вагоне и поначалу отсутствовал, потом пришел, пытался выпросить у земца нижнее место, но земец не уступил. Над журналистом тоже определился пассажир, уютно укрылся одеялом под самый подбородок – студент из Санкт-Петербурга, направляющийся в отчий дом на каникулы.

Студент читал газету – был он юн, белобрыс, глазаст и зубаст, – стрельнул в Александра Ивановича взглядом и приподнялся на подушке, приветствуя его. Помещик на своей лежанке даже не пошевелился. Держать в памяти людей, которых Александр Иванович увидел у Распутина – штука обременительная, перегруженный мозг всегда может подвести, лучше все записать сразу, поэтому Александр Иванович разделся, лег, зажег ночничок и достал из походной сумки блокнот.

«Окружение Распутина. Две матери с дочерьми, широкогрудая массивная дама лет тридцати, красивое лицо, но жирная; худая, гибкая девушка с жаждущими глазами». Ее журналист про себя окрестил Эвелиной и потом вздрогнул от неожиданности, когда услышал распутинский оклик: «Эвелина!» Девушка на этот зов готовно обернулась, ее действительно звали Эвелиной, журналист угадал. Он вообще обладал даром попадать в точку. Записал несколько слов и о Наде: «А рядом – девчонка-гимназистка, тоненькая, нежная, беленькая, но с греховной улыбкой. Тощая увядающая дама стремится посидеть у окна, и ветер треплет ее короткие волосы – она, как курсистка, мотает головой. Величественная старуха, которая опирается на руки своей дочери. Седой кок открывает прекрасный лоб. Распутина все женщины зовут про себя “отец”. Но у всех – потухшие глаза, даже платья, украшенные золотом и бриллиантами, беспомощно висят на них». Александр Иванович писал мелкими, как пшено, буквами, очень скоро, и все равно, несмотря на скорость, когда он закончил писать, попутчики его уже спали – помещик и земец, соревнуясь друг с другом, храпели, студент тихо уткнулся лицом в стенку и замер. Александр Иванович погасил ночник, попытался уснуть, но не тут-то было – мешал стук колес, храп, скрип вагонных суставов и Распутин. Он долго думал о Распутине и уснул лишь где-то в середине ночи.

Проснулся он от голоса земца, тот сидел на мягком железнодорожном диване и на распутинский манер почесал у себя под мышками.

– Всякое бывало у нас в России, но такого еще не было! – приговаривал он раз за разом – слова эти для него сделались присказкой, обязательным текстом, припевом – видать, Распутин выкинул что-то такое, о чем журналист еще не знал.

От земца пахло курицей – он уже позавтракал. Грудку куриных костей, завернутых в газету, земец еще не выбросил. Помещик сидел рядом с ним и зевал.

– Доброе утро, – приветствовал журналиста студент. Студент был хорош собой – красив, как девушка, наряден: одет в белую форменную курточку с золочеными пуговицами и хорошо отглаженные светлые брюки, он походил на принца, прибывшего с визитом из малой страны в большую Россию.

– Доброе, – отозвался журналист.

– Ну что ваш этот самый… покровитель? – неприязненно спросил земец.

– Да ничего, – неожиданно устало ответил журналист – ему и этот землистолицый земец стал противен, и толстый помещик с тупым, упрямым взглядом, которого надо, как минимум, два месяца не кормить, чтобы он обрел нормальный вес и формы, и Распутин с его окружением, – в следующий миг подумал, что он так же груб, как и этот неотесанный земец, и поперхнулся собственным голосом. – Извините, – сказал он, – что-то я плохо спал сегодня.

– Дорога, – студент приветливо улыбнулся, – в дороге всегда плохо спится.

– Не скажите. – Земец покачал головой. – У кого какой организм.

Помещик угрюмо молчал.

Днем напротив открытой двери их купе остановилась гимназистка Надя, держась за поручень, подтянулась к окну, начала водить головой слева направо, провожая заоконные виды – красную, с длинным резиновым хоботом водокачку, заляпанный грязью пароконный фургон, увязший в размокшей дороге по самые оси, стаю бесстрашных ворон, шурующих у самого полотна, группу старых женщин, уныло бредущих по обочине. Гибкая точеная фигурка гимназистки соблазнительно изогнулась – было в этом движении что-то призывное, нежное, очень женственное, студент не выдержал, поправил воротничок рубашки, одернул на себе куртку и шагнул в коридор.

Встал рядом с гимназисткой у окна. Та готовно подвинулась.

– Европейцы любят смотреть на огонь, находят в нем что-то колдовское, таинственное, живое, азиаты – на воду, им нравится видеть, как течет вода, в движении воды тоже есть колдовская сила, она привораживает, а русские всему этому предпочитают дорогу. Русский человек может сутками стоять у окна и не отходить от него.

– Наверное, потому, что русские – не азиаты и не европейцы, а что-то среднее между ними.

Студент внезапно рассмеялся, потом прихлопнул смех рукою.

– Извините, пожалуйста, в голову пришла неожиданная мысль…

Гимназистка прогнулась еще больше: да, в ней, несомненно, было что-то взрослое, греховное – все правильно, отметил журналист.

– Какая же мысль?

– Русские любят смотреть на дорогу скорее всего потому, что нигде нет таких дорог, как у нас. В России самые плохие в мире дороги. – Студент сделал неопределенный жест, он занимался дорожным делом в университете. Гимназистка разом поскучнела, глянула искоса на студента: хорош собою, строен и красив, но глуп. Она вздохнула.

Послышалось глухое буханье ног по ковровой дорожке, журналист сразу угадал – Распутин. И точно, у окна возник – Распутин, нервный, быстрый, в лиловой, блестящей, будто у цыгана, рубахе – красный цвет он сменил на лиловый, – молча и решительно оттеснил студента от гимназистки, потом сделал короткий, почти неуловимый шаг, и студент вовсе оказался блокирован; Распутин находился между ним и девушкой.

– Надя, пошли в купе, – требовательно проговорил Распутин, – нас ждут.

Гимназистка заупрямилась, углом приподняла острые хрупкие плечики, но Распутин был настойчив, обхватил ее рукой, окончательно оттеснил студента – тот вновь очутился в своем купе, – Распутин глянул на него зло, вполуприщур, и, словно бы огнем обдал, в следующую минуту он увел сникшую гимназистку в свой конец вагона.

– Ну и ну, – переводя дух, словно после бега, неверяще проговорил студент.

– Всякое Россия видела, но такого не видела, – взялся земец за старое.

– Он же колдун, он леший, он огнем обжигает. – Голос у студента сорвался на шепот.

«Распутин все чувствует, все читает своим взглядом – читает чужие взгляды, и глаза его, как отмечают многие, меняют цвет», – записал журналист у себя в блокноте.

Когда в следующий раз журналист заглянул к Распутину, тот с деревянным хрустом давил рукой сушки и кормил ими Эвелину, протягивая ей на манер блюдца открытую ладонь с кусками сушек. Эвелина покорно нагибалась и, будто телушка, брала ломаные сушки с ладони губами.

– Заходи, Лексанцра Иваныч, – добродушно пригласил Распутин, – давно не был. Гребуешь, журналист, ей-ей гребуешь. – Тон его сделался укоризненным. – По поведению вижу. А ты не гребуй, мы с тобою из одинакового теста сделаны. Вот она не гребует. – Распутин погладил Эвелину по голове, и Эвелина послушно склонилась к его ладони. – А голубица-то благородных кровей, дворянка… Садись, Лександра Иваныч, сейчас мы с тобой мадеры выпьем.

– А может-с, в ресторане, Григорий Ефимыч? – спросил возникший в проеме купе секретарь. Пальцем вспушил усы,потом, ухватившись за золотую цепочку, вытащил из жилетного кармана толстые серебряные часы, отщелкнул крышку. – Уже пора обедать, Григорий Ефимыч!

– Ну что ж, можно и в ресторане, – согласился Распутин, – через двадцать минут.

– Тогда я мигом-с, Григорий Ефимыч, – заторопился секретарь, – надо, чтоб осетринку успели запечь.

Распутин скормил Эвелине остатки сушек, подержал в руках пустую веревку, которой сушки были связаны, швырнул ее под ноги, нагнулся и из корзины, стоявшей внизу, в багажном отделении, достал очередную связку лаково поблескивающих, посыпанных маком сушек.

«Это сколько же всякого добра увезено из Петербурга? – задал себе невольный вопрос журналист. – Сушки, сушки, и все с маком, яблоки, конфеты, бублики, калачи…»

– Погоди, – сказал ему Распутин, схватив лукошко, сдернул с него вафельное полотенце. В лукошке были конфеты. – Сейчас угощу паству и вернусь.

Он поднялся, но не успел выйти, как на него накинулась Матрена, ухватила рукою лукошко:

– А мне? Мне!

– Возьми, сколько надо, и отстань, – сказал отец, – и взрослых постыдись… Вон сколько взрослых! – Матрена набрала две горсти конфет и отстала.

– Девчонка не хуже других, – проворчал Распутин, вернувшись в купе, – а вот устроить мне ее не удалось. Тьфу! Начальница дерьмовая попалась. Ей ведь указали – сверху указали, – он показал пальцем в потолок, – что есть такие веления, не исполнить которые она не может – не она главная! А эта ведьма заявила, что исполнить-то исполнит, примет Матрешу в свое благородное заведение, но тут же подаст бумагу об отставке. Тьфу! – История, которая попала в газеты, глубоко, видать, сидела в Распутине. У него зло раздулись ноздри, взгляд погас. – Но никто понять не хочет, что мне из нее человека надо сделать, манерную даму. – Журналист невольно отметил выражение «манерная дама». – Из света, из общества! Может, это единственный случай, когда можно отыскать мостик, отделяющий аристократа от неаристократа, но нет! – Распутин широко развел руками. – Ты пойми это, Лександра Иваныч, ты разберись, ты напиши! Знаешь историю про мою Матрену?

– Слышал.

– Вот и напиши!

Журналист промолчал.

– Я же говорю тебе: гребуешь ты нами, – остывая, произнес Распутин, – а ты возражаешь, считаешь, что нет. Ух не возражал бы! – Распутин вздохнул, поднялся. – Ладно, пошли в ресторан. Симанович небось осетрину уже не только поджарил, но и закоптил.

Журналист понял, что фамилия рыжеусого коротконогого франта – Симанович, наморщил лоб, вспоминая, слышал эту фамилию или нет. По всему выходило, что не слышал. Нехотя поднялся – не мог решить для себя, надо идти в ресторан или нет. Земец опять надуется, посереет, выпятит губы, толстый помещик просто брезгливо отвернется… Ну как они не могут понять, что Распутин интересен для него сугубо профессионально, как литературный тип, как ходячий образ и вообще как человек, о котором нет однозначного мнения, – одни льнут к нему, поют хвалу, возносят на небеса, а другие относятся с презрением, льют хулу и стремятся втоптать в грязь. Для пишущего человека такой тип – находка! Но земец с помещиком не хотят осознать этого – дуются, чванятся, делают кислые рожи, будто козы, объевшиеся щавеля.

Единственный человек, который относится спокойно, – студент. Но он юн, он еще многого не понимает.

– Общий сбор! – провозгласил Распутин и приложил ко рту горлышко пыльной бутылки, демонстрируя воинский рожок, побибикал, подудел губами, собирая подопечных. – Бери ложку, бери бак, ложки нету – хлебай так.

«А свита кто – все барыни и барышни из лучшего общества, – написал потом журналист, – жены, сестры и дочери людей, фамилии которых известны всей России».

– Лександра Иваныч, поторапливайся! – подогнал его Распутин. – Приглашаю на обед!

И журналист решил от обеда не отказываться.

– Жаль, Григорий Ефимыч, столы в ресторане нельзя сдвинуть, – встретил их секретарь. Привычно вспушил усы. – К полу прикручены-с. Мертво-с! То ли дело на Невском, в «Астории» или в «Европейской»! А-ах! – Симанович свел руки вместе, по-мусульмански взметнул их вверх. – А в «Вилле Роде»!

– Да молчи ты про Невский! – одернул его Распутин.

– Слушаюсь, – сказал Симанович и громко похлопал в ладоши, призывая ресторанную прислугу. – Окна закрыть! Вы мне всех людей застудите! Быстрее закрывайте окна! И закуски на стол: ветчину с хреном, заливную осетрину! На стол, на стол! – Он был тут главным распорядителем, энергично стучал кожаными подметками роскошных желтых башмаков, по ресторану ходил, не снимая шляпы, – она сидела у Симановича на макушке, по краям промокла, из-под потемневших полей тек пот. – А жаль, что нельзя сдвинуть столы, – вновь взялся он за старое, остановил свой взгляд на журналисте. Спросил почему-то шепотом: – Вы с нами?

– Вроде бы…

– Аха. – Симанович вновь похлопал в ладони, приказал: – Увеличьте столы на одно посадочное место. Еще один прибор и одну закусочку!

– Люблю шустрых людей, – подхватил Распутин, – хорошо распоряжается! – Рядом с собой он посадил гимназистку, погладил ей колено – жест был отеческим, по другую сторону – покорную, молчаливую Эвелину, напротив себя – журналиста и плотную тридцатилетнюю даму с красивым, породистым лицом. С грохотом поставил на стол бутылку. – Отведаем, чего Бог послал.

– Темпо, темпо, темпо! – на итальянский манер подгонял Симанович прислугу. – Живей!

Остановились около какой-то тщедушной, состоящей из двух ободранных домиков станции, паровоз дал протяжный печальный гудок. Распутин недовольно выглянул в окно:

– У каждого столба тормозим! Скоро будем тормозить подле кустов. По надобности.

Вдоль полотна, не боясь ни вагонов, из которых выглядывали люди, ни паровоза с его страшным лязгом и шипеньем, ходили куры – это были бесстрашные железнодорожные куры, особые, воспитанные и обученные. Распутин, увидев их, преобразился и захихикал – у него поднялось настроение.

– Интересно, чего мы тут потеряли?

Через минуту выяснилось, чего потеряли, – в вагоне-ресторане возник служивый человек в пенсне и мятом летнем кителе.

– Телеграмма-с, – произнес он манерно и на маленьком светлом подносе, взятом тут же, в буфете, протянул Распутину листок бумаги.

– А! – оживился тот и, взяв листок, разорвал бумажную облатку. Прочитал, медленно шевеля губами, показал телеграмму журналисту.

Телеграмма состояла из одного слова: «С Богом». Подписи не было. Журналист обратил внимание на обратный адрес: «Царское Село». Так вот почему остановили поезд в этой дыре! Все понятно… Как понятно и то, кто послал телеграмму.

Распутин ткнул пальцем в потолок:

– Это благословение! Отметить бы это надо, обмочить. – Он взял со стола бутылку и, не глядя, протянул себе за спину: – Открой!

Симанович мигом метнулся к бутылке.

– Слушаюсь!

– Я послал туда телеграмму. – Распутин поднял увлажнившиеся светлые глаза. – Написал: «Отправляюсь в дорогу. Прошу благословить». И вот ответ. – Он встряхнул листок, достал из кармана серебряный рубль с хорошо знакомым профилем царя, какой без малого десять лет назад ему пожаловал сам Николай, и кинул служащему на поднос: – За труды!

Через полминуты земляной, плохо утоптанный перрон с бесстрашными курами пополз назад, паровоз запоздало дал гудок, пустил густой шлейф пара, закрыл почерневшие от угольной крошки кусты, жиденький огород, длинной узкой полоской протянувшийся за кустами, несколько приземистых сараев, возле которых бродили все те же куры… Путешествие продолжалось.

– Уха из ангарской стерляди с восточными приправами и слоеными пирожками! – объявил Симанович и хлопнул в ладоши. Глянул строго в сторону широкого кухонного окошка, обрамленного ситцевой занавеской.

– Ангарская стерлядь, восточные приправы – все как-то так… Наше и не наше вроде бы, – усмехнулся Распутин, разлил вино по стопкам, скомандовал: – На остальные столы – шампанское!

– А что же коренное наше? Народное, так сказать? – спросил журналист.

– Обская щука и укроп с огорода.

Плотная женщина, сидевшая рядом с ним, не сводила с Распутина влюбленного взгляда.

– Очень остроумно! – проговорила она.

Уха была превосходной – напрасно Распутин ворчал, – настоящая, душистая, с золотистым бульоном и крохотными стручками сладкого перца, плавающего на поверхности, и пирожки к ухе были славные – хрустящие, пахнущие маслом, начиненные свежим печеночным фаршем.

Они не заметили, как в ресторане, в самом углу, где был установлен столик, рассчитанный для интимной беседы – на двоих, появилась женщина, одетая в черное: в черной длинной юбке до пят, в черной простой кофте без всяких украшений – глазу не за что было зацепиться, глаз задерживался только на черном, – в черном гладком платке, коробом надвинутом на нос – получался домик – и поднятом снизу так, что можно было закрывать все лицо, – мрачная, молчаливая, одинокая – Распутин глянул на нее, насторожился:

– А это что за животное? – Не получив ответа, добавил: – На смерть больно похожа!

Женщина исчезла так же внезапно, как и появилась – без единого звука, она словно бы из воздуха вытаяла и в воздухе растаяла снова, растворилась в нем.

Над журналистом склонился секретарь, дохнул чесноком и водкой:

– Ну что, господин журналист, уха вкусная?

Про Симановича Александр Иванович написал следующее:

«Распоряжается в ресторане, отдает приказания перед приходом Распутина:

– Всем чаю! Откройте окна, чтобы проветрить! Живо! Через пять минут – закрыть!

Совещается с буфетчиками – какую подать осетрину, как приготовить суп, какое выдумать сладкое…

Вечером он напивается.

Попыхач!»

Когда Александр Иванович опубликовал статью в газете, Симановича некоторое время так и звали – Попыхач!

И вновь о Распутине. «Он – человек большой интуиции и практической сметки. Всем говорит “ты” и никому “вы”. Когда нельзя обращаться на “ты”, речь его безлична…

Аэропланы Распутин зовет “рапланы”.

Всем, кто хочет сфотографировать его, говорит:

– Пущай снима-ат!»

Вечером Распутин был задумчив, часто мял бороду, засовывал в рот, зажимал зубами и сидел неподвижно, думая о чем-то своем, потом расчесывал пальцами, расправлял – был «старец» не в настроении, но это не означало, что он ничего не видел, ничего не слышал.

Когда студент остановился около Эвелины и тихо произнес что-то – никто, кроме Эвелины, не услышал, что он сказал, – Распутин пружинисто вскочил и выметнулся в коридор. В три прыжка очутился около студента и сунул ему под нос волосатый жилистый кулак:

– А это ты видел?

Студент чуть отступил назад и оценивающе глянул на Распутина, с одного взгляда понял, что не одолеть, – у Распутина тело сухое, мускулистое, жира нет, несмотря на то что «старец» пьет без меры, ест сочащуюся желтым салом осетрину и безостановочно трескает сушки… Эвелину будто ветром сдуло, ну как пушинку: только что была – и уже нет ее. Студент удивленно поднял брови и отступил еще на один шаг.

– Уберите кулак!

– Я тебя спрашиваю, недомерок, это ты видел? Судя по всему, нет. Второй раз предупреждаю, третьего раза не будет. Понял? – Распутин круто развернулся и, косолапя, криво вымеряя ногами дорожку, отталкиваясь вначале от одной стенки, потом от другой, ушел.

Когда студент уже сидел в купе, к нему заглянул Попыхач.

– Ну что? – спросил он. – Ты, студент, смотри. Ефимыч из тебя сделает вот что. – Он сплюнул на пол и растер плевок желтым ботинком. Секретарь, как и его шеф, тоже предпочитал обращаться ко всем на «ты». Закончил он совсем по-распутински: – Понял?

В Казани студент тихо, ни с кем не попрощавшись, сошел.

В Казани целое купе заняли офицеры – молодые, громкоголосые, языкастые, с двумя гитарами – они прекрасно исполняли песни, пели романсы в четыре голоса и внесли в атмосферу вагона что-то живое, будоражащее, открытое. Распутин же реагировал на это по-иному – офицеры вызывали у него неприязнь. Офицеры – не студент, кулак к носу вон того краснолицего, словно бы только что из бани, поручика не поднесешь, и его товарища, юного темноволосого подпоручика, кулаком тоже не испугаешь: эти люди умеют драться. Распутин присмирел, сидел у себя в купе и ел сушки – все купе было засыпано крошкой и маком, на полу валялись обертки от конфет. В коридор он не выглядывал.

И секретарь его – Попыхач – тоже затих.

Спутниц Распутина офицеры не трогали – пели у себя в купе, звенели гитарами, пили шампанское. Узнав, что в поезде едет «старец», они стали посмеиваться над Распутиным.

Распутин из купе не вышел даже тогда, когда Матреша забралась на колени к одному из офицеров – краснолицему зубастому поручику – и отведала шампанского.

Но свое он взял – к Распутину всегда шла карта. Недалеко от Екатеринбурга, на крупной станции в вагоне появился управляющий казенной губернской палаты – бесцветный человек, как потом записал у себя в блокноте Александр Иванович, с «Владимиром» на шее; это был важный губернский чин, которому очень хотелось стать губернатором, но без посторонней помощи ему не дано было стать губернатором, – проследовал прямо в купе к Распутину.

– Честь имею, Григорий Ефимович! – Управляющий лихо щелкнул каблуками хорошо начищенных штиблет. – Зашел без всяких дел, э-э… просто так… Засвидетельствовать… э-э… свое почтение!

– Э-э, милый. – Тут Распутина осенило, лицо его посветлело, в зрачках заполыхали, заметались крохотные плоские свечечки, он приподнялся на диване и поманил управляющего к себе пальцем.

Управляющий быстро наклонился, выцветшее лицо его выразило любопытство и интерес.

– Тут едут господа офицеры, очень неприятные господа, – внятно произнес Распутин и перешел на давленый, неразборчивый шепот, потыкал пальцем в сторону купе, где расположились офицеры.

Управляющий резко выпрямился, выкрикнул, не поворачивая головы:

– Васильченко! – И когда явился высокий, статный, цветущий, так же как и управляющий казенной палатой, с «Владимиром» на шее чиновник, управляющий приказал ему: – Переписать всех по фамилиям!

В офицерском купе раздался шум, с барабанным звуком лопнула струна на гитаре. Васильченко рявкнул хорошо поставленным басом:

– Прекратить шум, если не хотите быть арестованы, г-гос-пода офицеры! В-ваши фамилии?

– По чьему приказу?

– По приказу господина губернатора!

Офицерское купе затихло, песни там больше не звучали, гитары тоже замолчали, проводник перестал носить туда шампанское – в полку офицеров ожидали неприятности: домашний арест, гауптвахта, понижение по службе – в общем, каждому свое; зато Распутин воспрянул духом, ожил, снова начал ходить по коридору, кормил с руки сушками Эвелину и требовал к себе проводника.

У проводника Распутин и раньше что-нибудь брал, поскольку старые запасы иссякли – распутинский мешок был небездонным, – то ящик с фруктами, то бублики, то буханку черного хлеба с воткнутым в горбину ножом, то пару кульков с конфетами. Распутинская свита дружно ела: в окно летели обрывки бумаги, очистки, корки, пустые коробки, конфетные фантики рассыпались пестрым слоем по земле. По купе бегала Матреша, визжала, всех угощала конфетами и яблоками. В офицерском купе ей сказали: «Брысь!», и в это купе она больше не заглядывала.

В Екатеринбурге журналист вышел. Он быстро написал статью и с почтовым проводником передал в Петербург. Статья была напечатана, когда Распутин находился в Покровском.


Александр Иванович, опубликовавший репортаж о поездке Распутина в газете «День», был уверен, что телеграмма, полученная Распутиным в дороге на крохотной замусоренной станции, была послана царицей. Либо фрейлиной Вырубовой от имени царицы.

Иначе чего скрывать свое лицо и не ставить подписи? Пуришкевичу, который не любил царицу так же, как и Распутина, принадлежат следующие слова: «Немецкая принцесса английского воспитания на русском троне, впавшая в мужицкую хлыстовщину пополам со спиритизмом в общей истории русского мистицизма, столь странно и оригинально, казалось бы, смешавшая в себе совершенно не смесимые основные элементы от курной избы до английской школы, не оригинальна. Это г-жа Крюденер или г-жа Татаринова, взобравшаяся на трон» <cм. Комментарии, – Стр.103…взобравшаяся на трон…>.


Железную дорогу, угольный паровозный дымок, врывающийся в окно, колыхание шелковых занавесок, сладковатый дух, исходящий от кожаных чемоданов, гуденье станционных колоколов и картошку с груздями, которыми славились уральские и сибирские станции, любил не только Распутин, любила и охранка, ее «филеров летучий отряд».

В дневниках «гороховых пальто» материалы по всем поездкам были аккуратно подобраны, подшиты, скреплены, пронумерованы, прослюнявлены, разложены по числам – ничего не потеряно, ничего не упущено.

Иногда Распутин замечал филера – глаз у него был охотничий: мигом «отстреливал» в толпе – «старец» не уступал в этом деле филерам, – останавливался и тыкал в него пальцем, словно пистолетом:

– Ты чего за мной ходишь? А?

Опешивший филер, как правило, отворачивал лицо в сторону.

– Вас охраняю-с!

– Зачем-с?

– А как бы чего не вышло!

Вели дневник, слали в Питер телеграммы и записки филеры и на этот раз, в поезде. Они следовали за Распутиным по пятам и на каждой остановке наведывались в железнодорожный телеграф.


В Тюмень поезд пришел утром. Здесь было по-южному жарко, сухо, солнце игриво золотило купола тюменских церквей. Распутин вышел со своей свитой на перрон. Было шумно.

Два агента столичного охранного отделения, сопровождавшие Распутина в поезде, передали своего «седока» агентам, ждавшим их здесь, и взяли билеты обратно. В столицу была отправлена специальная телеграмма. Вместе с агентами в Петербург возвращался и Попыхач – обиженный, в желтых ботинках, с желтым кожаным баулом в руке.

– Поезжай, поезжай назад, милый, – ласково втолковывал ему Распутин.

– Ну хоть на денек остаться разрешите, Григорий Ефимович! Отдохнуть надо.

– В дороге отдохнешь, милый!

– Ну хоть дыхание перевести. На один день!

– За один день в Тюмени ты столько девок перепортишь, что потом год придется разбираться. Поезжай, милый, не упрямься. Проводил – и довольно.

– Значит, больше я вам не нужен, Григорий Ефимыч?

– Ты мне всегда нужен. – Что-то дрогнуло в лице Распутина, он, похоже, заколебался, потом махнул рукой: – Поезжай!

В Тюмени Распутин пробыл недолго – отправился в Покровское. Он скучал по Покровскому – старому селу, которое постороннему человеку не всегда было мило, часто пугало своей угрюмостью, а Распутину было дорого, мило, как никакое другое – у него светлело и вытягивалось лицо, глаза молодели, меняли свой цвет, грудь сжимало, а в горле собирались слезы, когда он подъезжал к Покровскому. Покровское – это его село, на Покровское он был готов променять и Петербург со всеми его радостями, и Москву, пахнущую свежими баранками, и Ялту с ее морем и изумительным вином, в Покровском он познал жизнь, истины, после которых все ему стало казаться мелким, здесь он обрел свою память – все святые, что были в мире, сейчас стучались в его сердце.

А Тюмень одолели дожди, и лишь сегодня, в честь приезда Распутина, выглянуло солнце, а так один дождь кончался, другой начинался – лило беспрерывно, земля пропиталась влагой, раскисла, реки вздулись, стали опасными, даже самые мелкие речонки переполнились мутной водой и пенно громыхали, тащили муть, камни и вывернутые кусты. Счет утопленников только в одном городе Тюмени перевалил за семьдесят человек. В канавах валялись захлебнувшиеся собаки, в кустах висели запутавшиеся мертвые птицы.

– Ах вы, голубушки мои быстрокрылые, – изменившимся голосом пробормотал Распутин, увидев двух дохлых галок с раззявленными клювами, – эко вас природа! Спрятались от дождя, а вас и накрыло. – Он сплюнул в темную маслянистую воду протоки. – Пошто к человеку под крышу не пошли? К человеку надо идти!

Отзываясь на шаги, в траве, в блеклой ряске, в лужах гулко лопались пузыри.

– Это водяные поднимают голос…

Странная, почти неведомая печаль поселилась в Распутине, он размягченно тер пальцами мокрые виски, стряхивая с них пот, удивлялся всему, что видел.

– А тут и вовсе редкостная птица есть, вещая, – говорил он бессвязно, перескакивая с одного на другое, – щур называется. От взгляда умирает, не выдерживает грешного человеческого взора, такая святая птица!

Женщины двигались за ним гурьбой, громко охали, подбирали юбки, смело лезли в грязь и вопросов не задавали – они верили Распутину. Если взглянуть со стороны – ни дать ни взять экскурсовод движется, рукою тычет влево, вправо, купеческие достопримечательности показывает, объясняет, что к чему. Впрочем, когда у Распутина спросили, знает ли он такое слово «экскурсовод», в ответ прозвучало: «Нет».

– Даже никогда не слышал, – добавил он, подумав. Остановившись, Распутин оглядел свою свиту и сказал:

– Про эти места я могу рассказывать много, вот тут все это. – Он больно постучал себя кулаком по груди, стараясь бить в то место, где было сердце, это заметила полная тридцатилетняя красавица, кинулась к Распутину:

– Отец Григорий! По сердцу бить опасно!

– Ничего, ничего, у меня сердце крепкое. – Распутин не боялся за свое сердце, снова стукнул по нему, сильнее, чем в прошлый раз. – Бью как хочу. Я вот о чем желаю спросить, бабоньки. – В Тюмени он мог произнести любое слово, не только безобидное «бабоньки», он не стеснялся в выражениях,считая, что постыдной речи нет, в общении между людьми все годится, всякие слова. – В Покровское как поедем: землей или водой?

– Непонятно что-то, отец Григорий…

– Землей – это, значит, по суше, на тарантасе, по грязи, водой – на пароходе. Как поедем?

– Сами-то, отец Григорий, как предпочитаете?

– Отец предпочитает водой, – сказал Распутин. Взяли билеты на пассажирский пароход и на следующий день были в Покровском.

В Покровском на пристань пришел Ефим Распутин – отец «старца», крепкий, по-распутински кривоногий, с полупьяными зоркими глазами, обутый в кожаные, смазанные дегтем сапоги, – сощурился, глядя, как сын спускает по трапу на берег свою свиту: женщинам было страшно – трап был непрочен, трясся, под досками бурлила нехорошая черная вода, из пароходной трубы обдавало гадким, вонючим дымом, охота было чихать и плакать, – женщины повизгивали, ойкали, шумели Григорий страховал женщин вверху, а внизу их ловил, особенно если у кого-нибудь отказывали тормоза, задастый веселый матрос.

– Молодец, что водой двинулся, – сказал отец, – сообразил! Дороги размыты – верхом сейчас не пройти.

– Стерлядь свежая есть? – спросил Григорий.

– С утра была, шесть штук в садке сидело.

– Уху огородить можем?

– А почему бы и нет!

– Давай, батя! – Распутин похлопал отца по плечу и развернул его спиною к воде, направляя в дом. – А я сейчас эту публику определю по фатерам. – Он усмехнулся. – За столом сбежимся! – Распутин повернулся к пароходу, махнул рукой матросам, наготове стоявшим у трапа: – Давай!

Те потащили вниз позвякивающие ящики. Шампанское, мадера, марсала, снова шампанское, еще шампанское. Отец сплюнул на землю:

– Чего кислятины так много понавез? Ею только руки ополаскивать!

– Не скажи! – возразил ему сын. Последние два ящика были с водкой.

– Вот это дело! – похвалил отец.

Прошло два дня. Дом у Ефима Распутина был большой, сложен из таких бревен, что стены не возьмешь пушкой, снаряд от столетней твердокорой лиственницы отрикошетит, как от камня, – стоят рубленые дома по двести лет, и ничего им не делается. Пока человек их сам не завалит.

Фрейлина Вырубова дважды бывала у Распутина в Покровском, в дневнике своем отметила, что сибирские крестьяне живут очень зажиточно.

В доме Распутина Вырубова и ее сопровождающие, несмотря на то что места было много, «спали в довольно большой комнате наверху – все вместе в одной комнате, – на тюфяках, которые расстилали на полу. В углу было несколько больших икон, перед которыми теплились лампады. Внизу, в длинной темной комнате с большим столом и лавками по стенам, обедали; там была огромная икона Казанской Божией Матери, которую… считали чудотворной. Вечером перед ней собиралась вся семья и “братья”… все вместе пели молитвы и каноны».

«Водили нас на берег реки, – записала еще Вырубова, – где неводами ловили массу рыбы и тут же, еще живую и трепетавшую, чистили и варили из нея уху: пока ловили рыбу, все вместе пели псалмы и молитвы. Ходили в гости в семьи “братьев”. Везде сибирское угощение: белыя булки с изюмом и вареньем, кедровые орехи и пироги с рыбой. Крестьяне относились к гостям Распутина с любопытством, к нему же безразлично, а священники враждебно. Был Успенский пост, молока и молочного в этот раз нигде не ели».

В длинной темной комнате, отмеченной Вырубовой, сели обедать и на этот раз: отец Распутина самолично приготовил уху – терпкую, густую, с перцем и лавровым листом, крепкую, как спирт.

– Ешьте, дамочки! – поклонился он столичным гостьям. – У себя в Питербурхе вы такую уху не попробуете!

– Совершенно верно, – согласилась с ним Эвелина.


Прошел день. 28 июня утром Распутины – отец и сын – собрались на завтрак. Завтракали вдвоем – женщины успели поесть раньше.

– Ну, чего там, в столице? – спросил отец.

Это он сейчас, наедине с сыном, был разговорчив, а когда Григория окружали женщины, все больше молчал – замыкался в себе, как темная ракушка, задвигал створки – и на вопросы почти не отвечал, хотя старался быть гостеприимным. В день приезда вон какую уху спроворил! Правда, один раз, разозлившись на сына, он бросил угрюмо: «Будешь докучать – в тайгу уйду!»

– А чего в Петербурге? Да ничего! Петербург цветет и пахнет! – Григорий подцепил вилкой кусок телятины, осмотрел.

– Чего смотришь? Еда – высший сорт.

– Петербург тем хорош, что в нем много ученых людей. Один ученый муж рассказывал, что пока теленок либо поросенок находится в брюхе у матки, то собирает все яды. В организме, отец, полным-полно ядов, и все куда-то деваются – одни с мочой выходят, другие с этим самым. – Распутин легонько хлопнул себя по заду. – Но если в матке заводится детеныш, то детеныш все это вбирает в себя. Сказывал этот муж, что молочной телятиной можно отравиться.

– Дурак он, твой муж, – угрюмо пробормотал отец, – и Петербург твой – город дурацкий, если в нем такое дубье водится!

Распутин на гнев отца не обратил внимания, сказал:

– Кому дурак, а кому не очень. Я, например, этого человека уважаю.

– Твое дело! Вот скажи лучше, что про войну талдычат?

– Войны не будет! – твердо произнес Распутин.

– Врешь ты все!

– Тогда зачем спрашиваешь, если я вру?

– Война по небу носится, ее, как ворону, уже стрелить можно.

– Ну и стрельни, чтобы ее не было. Ты ведь не за войну?

– Сдурел, что ли? – Отец пожевал губами, выдернул изо рта гибкий, будто тростинка, рыбий хвостик. – Все же интересно знать, что в Петербурге по этому поводу думают.

– Я же сказал – войны не будет!

– А ты, Гришка, совсем в столице мохом покрылся – вроде бы лощеный сверху, в красной рубахе, в ухо золотую серьгу вставил – пусть, мол, поблескивает, – а нюха никакого нет. Ты эту серьгу лучше в нос вставь, чтоб чутье появилось. А то у тебя ноздри дюже туго забиты. И уши забиты – не слышишь ни черта!

– Это не серьга, – спокойно сказал Распутин, сдернул с уха блестящее сердечко, – это с зажимом, как ее… ну как штрипка, чтобы белье вешать. Для серьги дырка нужна. Дырку колоть я не намерен.

– Совсем цыганом стал! – недовольно проговорил отец.

– Если это в соответствии с жизнью, то почему бы не стать?

– Дурацкое дело нехитрое.

– Войны, повторяю, не будет.

– Ты – Генеральный штаб и Государственная Дума в одном лице. Мы – Николай Второй!

– Папашу не трожь! – жестко проговорил Распутин.

– Это с каких же пор он стал тебе папашей?

– Я сказал, не трожь! – Распутин приподнялся на лавке, глаза его сделались яростными.

– Ладно, – примиряюще махнул ладонью отец, – еще не хватало в родном доме сцепиться.

Григорий тоже быстро остыл, он силой осадил себя – все-таки действительно, дом отцовский, родной, когда находишься в родном доме, то соблюдай правила, как нигде, – хоть Григорию скоро пятьдесят, трое детей скулят, с тоскою глядя на будущее, жена – уже старуха, всенародная известность и почет при нем, а отец Ефим не пожалеет – врежет и не зажмурится. Григорий предпочитал не связываться с ним – все равно не справиться. Отец – из тех, кто никогда не сдается, – почувствует, что не одолеет, то за оглоблю схватится.

– Войны не хотелось бы, очень много хватил русский мужик от нее в четвертом году, – «старец» вздохнул, – свои кишки на штык намотал. Германец – не японец, он посильнее, а раз так, то, значит, еще больше кишок на штык будет намотано.

– Но ты же говоришь, что война обойдет нас, – все сделаешь для тово…

– От своих слов я не отказываюсь. Да вот, папаша с мамашей… – Григорий бросил взгляд на стену, где в нарядном киоте висел фотографический портрет царя с царицей. – Обложены своими приближенными мертво, не вздохнуть, и приближенные все давят, давят, не стесняясь, все за войну – и агитируют за нее, и агитируют, глотки рвут, а почему, спрашивается, агитируют? А?

Отец молча приподнял плечи.

– Больше всего стараются великие князья – царевы родственники. Почему, спрашивается?

– Чего ты меня пытаешь?

– Да потому, что купленные. Англичане их купили, французы купили – золотом каждого обсыпали с макушки до штиблет, вот они и держат папу в кулаке, к войне его подводят. И маму в кулаке держат, прижимают ее ейным же прошлым – немка, мол, немецкие интересы соблюдает, русского мужика до германца не допускает. Русский дядя, мол, посчитаться хочет, горло немцу прогрызть готов, а она не допускает, поскольку сродственница. Приглядывают за ней, письма перехватывают. Она сейчас даже письма боится посылать, вот до чего дело дошло!

Григорий замолчал. Отец тоже молчал. Было слышно, как на реке гудел пароход, – боясь врезаться, спугивал с пути рыбацкие лодки, гудки были частые, тревожные, злые.

– Будто по покойнику, – сказал Григорий.

Отец снова промолчал.

– В общем, не жизнь у них, а невесть что, – вернулся сын к старому, – хотя и цари. Я им не завидую. Когда в их доме бываю – радуются.

– И как же ты войну отвадишь?

– Знаю способ, – уклончиво ответил Григорий.

Он твердо верил в свои способности – не носить ему своей фамилии, если он не уговорит царя не ввязываться в это дело. И царь послушает его – своих дядьев, племянников, братьев разных во втором и в третьем колене, великих князьев, он тоже, конечно, послушает, но только для блезира, а поступить поступит так, как велит Распутин. Если царь заартачится, Распутин позовет на помощь маму, и та быстро вправит муженьку мозги.

Против войны выступали и два банкира, ссужавшие Распутина деньгами без всяких расписок, Рубинштейн <cм. Комментарии, – Стр. 110. Рубинштейн Дмитрий Львович…> и Манус, некоторые промышленники, фрейлина Вырубова Анна Александровна – ближайшая приятельница императрицы. Шпор-мер Борис Владимирович, многие другие – весь распутинский кружок.

С тяжелым скрипом открылась массивная дубовая дверь. Распутин обернулся и увидел Матрену.

– Чего тебе?

Матрена быстро-быстро, словно зверек, облизала губы, за стол со взрослыми ей садиться еще рано – это уже по петербургской норме, по сибирской ей вообще нечего было делать за столом; в селе Покровском женщины ели отдельно от мужчин. Распутин поймал ее заинтересованный взгляд и взял из красной, отлитой из дорогого северного стекла, с клеймом «Новгород», две конфеты – шоколадные плошки, завернутые в серебряную бумагу.

– На! – Поймав неодобрительный взгляд отца, сказал: – А как же! Ох и натерпелся же я из-за нее! Но ничего – мы всех объедем на кривом мерине и победим. – Он дернул Матрену за тощую твердую косичку, перевязанную ботиночным шнурком. – Ну так чего, Матреш?

– Там, папаня, мужики пришли.

– Зачем, не сказали?

– Не-а!

– Передай им, что сейчас выйду.

Матрена убежала, оставив дверь открытой.

– Опять чего-нибудь клянчить будут. – Распутин вздохнул. – Деньги или новую пристань на реку.

Отец молчал. Распутин проглотил еще кусок телятины, запил мадерой, повозил языком во рту, словно бы совмещая вкус телятины с вкусом вина, засмеялся облегченно:

– Люблю поесть. Не ем только вареных огурцов, а так трескаю все что угодно – селедку с джемом, вареники с горчицей, мясо со сметаной. – Он хлопнул себя по тощему животу. – Все сжигает! Хорошая топка! Желудок как у утки. Утка может проглотить стальной шарик из подшипника и переварить его. Слышал об этом?

– Пустое! – мрачно проговорил отец.

– Но зато интересно! – Распутин встал, пальцами ухватил еще пару кусков телятины, сложил их на манер блина, сунул в рот. – Ладно, пойду узнаю, чего надо односельцам.

Улица ослепила его светом – солнце старалось вовсю, земля парила, было душно, как перед грозой, река затянута зыбкой кисеей, на теплых стенах домов сидели оводы и мухи. С мужиками, распустив мокрые губы, беседовал Митька – сын, старший среди распутинских детей.

– Здорово, мужики! – Распутин спустился с крыльца, пошел по кругу, пожимая руки.

– Здорово, коль не шутишь, Григорий Ефимов! Давненько у нас не был!

– Ну уж и давненько! Весною, в марте, был. – Распутин сощурился – на ярком солнце все цвета поблекли, попрозрачнели, теней не стало, они исчезли, из глаз покатились слезы. – Ну и солнце! – Распутин покрутил головой. – Как в этой самой… в Африке!

Земля просохла, на улице поднимались рыжие столбики пыли – с реки приносился ветер, играл, гонял кур, задирал хвосты бычкам, и те ошалело таращили глаза, не понимая, что за невидимая сила крутит им репки. В воздухе металось что-то хмельное, веселое, пахло праздником, хотя никаких праздников в ближайшие дни вроде бы не предвиделось. Распутин угадал – мужики беспокоили его насчет новой пристани, да еще хотели, чтобы Гришка их походатайствовал насчет парохода – слишком редко пароход останавливается в Покровском, даже обидно, ведь Покровское – село большое, старое, уважаемое. В общем, Григорию Ефимовичу надо переговорить с дирекцией Западно-Сибирской пароходной компании…

– Ладно, переговорю, – пообещал Распутин, – чего для односельцев не сделаешь! А то вон со мною бабешки столичные приехали, пальцем сопли вытирать не приспособленные, так их со сходни чуть ветром не посшибало, только голубые панталоны мелькали… Хорошо, внизу матрос ловил. И еще хорошо, что паренек крепким оказался, не то бы быть беде.

– Парень тот наш был, из двора Малофеевых, бедовый… Баб, как и ты… – Говоривший посмотрел на Григория, обтер рукою рот. – Сказывают, что так! Мишкой парня зовут.

– Не признал, – сказал Распутин, – видать, стар стал. Хотя все работает пока, как у молодого, – и то, что выше пояса, и то, что ниже…

– Да он тебе все равно незнаком, Григорий Ефимов, Малофеевы из приезжих, не коренные.

Здесь, в Покровском, Распутин чувствовал себя не то что в Петербурге, тут он был среди своих, тут он отдыхал – телом отдыхал, душой, головой, сердцем, кровью своей, тут он восстанавливался, а Петербург, он сжигает человека, нервы становятся прелыми, гниль одна, а не нервы, от Петербурга и от беспокойства тамошнего у Распутина даже зубы начали сыпаться.

И спать в Питере перестал – прикорнет малость, забудется, но это только до первого сна, как только увидит первый сон, лицо какое-нибудь знакомое – сон сразу уносится прочь, будто ветер, который задирает хвосты бычкам, и приходится вставать.

Случалось, Распутин всю ночь блуждал по комнатам а кальсонах, шлепал босыми ногами по полу, разговаривал сам с собою, смеялся и потом ловил себя на том, что разговаривает с тенями, хохочет невесть отчего, хотя надо бы не хохотать, а плакать. Нет, правильно он решил – из Петербурга вон! Надо бежать на волю, на природу, на землю, в сирень и смородиновые кусты. Добили журналисты, добили просители, добили враги. Пуришкевич, Горемыкин, великие князья, Илиодорка… Тьфу, и этот в голову лезет, ни дна ему, ни покрышки! Илиодорка спекся, хотя и пробует поднять голову – говорит, что пишет книгу, про него пишет, про Распутина, ну, пусть себе пишет в своей ссылке, в глуши!

Вспомнив Илиодора, Распутин помрачнел, покрутил с досадой головой и, чтобы хоть как-то развеяться, сказал:

– Ладно, мужики, пойдем на берег, еще раз посмотрим, что мы имеем с гуся.

Громкоголосой шеренгой, задерживаясь около ям и выгоняя оттуда кур с поросятами, двинулись к реке.

– А ведь признайся, Ефимыч, скучаешь по нашим местам? – спросил один из мужиков, глазастый, прозорливый – он как в точку попал.

Распутину сделалось неприятно – не хотелось признаваться, что тянет сюда, – слишком велика честь для здешних мужиков.

– Нет, не скучаю, – сказал он, – некогда!

– И во сне Покровское не видишь?

– Не вижу. Некогда, я же говорю! Да и сны что-то перестал видеть, – соврал Распутин. – Стар сделался. Старость – не радость!

– Не прибедняйся! Друзьяки в столице есть?

– Без них никак нельзя.

– Небось все больше по дамской части?

– И это есть!

В конце улицы показалась одинокая женщина, одетая в черное, закутанная в платок. Распутин сощурился:

– Кто это?

– Приезжая одна. То ли побирушка, то ли больная, а может, монашенка. Молится и рыбий жир пьет. Доктора ей рыбий жир прописали.

– А чем болеет?

– Не говорит.

– Зовут как?

– Черт ее знает! Баба! Баба, она и есть баба! Так ее и зови – баба! Не ошибешься!

– Баба бабе рознь, – назидательно произнес Распутин, – это я хорошо знаю.

У него снова потемнело, сделалось узким, длинным лицо, борода встопорщилась неопрятной метлой, грудь опала, шаг сделался медленным – опять почему-то вспомнился Илиодорка, ни дна ему, ни покрышки! Под Распутиным качнулась, поползла в сторону яркая земля, перевернулись вверх ногами деревенские бычки, и здоровенная, с отвислым животом свинья, задумчиво разглядывавшая себя в луже, перевернулась, но не пролилась плоская блестящая река. Распутин ухватился за плечи двух мужиков, идущих рядом, чтобы не споткнуться, не упасть, и глухо выругался.

– Ты чего, Ефимыч?

– Одну погань вспомнил. Мужики дружно засмеялись.

– Нашел о чем вспоминать! Ты лучше нас почаще вспоминай, да новую пристань, которая нам позарез нужна, – и тебе и нам лучше будет.

– И газетчики – мразь! – подумав о Ванечке Манасевиче, сказал Распутин, потом вспомнил приятного сероглазого господина, ехавшего с ним в одном вагоне, и угрюмо добавил: – Не все!

Мужики снова засмеялись.

– Ты, Григорий Ефимов, так чокнешься! За тобой глаз нужен. Больно нервенный стал!

…В день отъезда Распутин за обедом сказал Лапшинской:

– Знаешь, на всех этих писак я плевал с высоты самого большого телеграфного столба в России!

Лапшинская согласно кивнула в ответ, хотя про себя не была согласна с Распутиным – не плевал он на журналистов и никогда не сможет плевать, поскольку знает: не он их, а они его заплюют. У них силы больше. Да и натура у Распутина не такая – всякое худое слово оставляет в его душе дырку. Несколько месяцев назад он велел Лапшинской собирать все газетные вырезки – даже совсем маленькие, в две строчки заметульки, наклеивать их на бумагу и держать в отдельном месте.

Когда у Распутина выпадало свободное время, он садился в кресло, вытягивая ноги, закрывал глаза и приказывал Лапшинской:

– Читай!

Лапшинская читала ему заметки, а Распутин, внимая голосу, шевелил губами, словно бы повторяя за ней текст. Иногда, останавливая, просил:

– Перечитай еще раз!

Либо недовольно говорил:

– А эту заметку изыми! В ту ее папку.

«В ту ее папку!» – означало переместить материал в папку с неприятными вырезками, где Распутина ругали. К ней Распутин прикасался редко, требовал, чтобы Лапшинская прятала ее подальше, – папка одним только своим видом портила «старцу» настроение.

Прослушав несколько заметок, Распутин вздыхал:

– Такие большие дела в России, такая она сама большая, а вон глянь, только мною и интересуются, только мною и занимаются! Тьфу!

В день отъезда журналисту, который особенно настойчиво домогался его, Распутин прокричал по телефону с неприятным слезным надрывом:

– Коли хочешь видеть меня для пера – не приезжай, нечего тебе здесь делать, коли ежели для души, то заглядывай! Все понял, милый?

А вот Александр Иванович из сдержанной газеты «День» понравился ему с первого взгляда – спокойный, с вдумчивым, необманывающим взглядом, душевный, обходительный. Приятный человек. Журналист журналисту – рознь. Такой человек очень бы пришелся к месту в газете, которую Распутин надумал издавать.

– Вот, черт побери! – с досадою пробормотал он. – Упустил! Не взял ни адреса, ни телефона. Забыл!

– Чего упустил, Ефимыч?

– Да журналиста одного. Очень мне понравился. С бабами своими зателепался, и-и… – Он отпустил плечи мужиков, за которые держался, и развел руки – земля вроде бы больше не кренилась, не подпрыгивала под ним, вела себя спокойно. – И упустил. Хотел к себе на работу переманить.

– Ты что, Ефимыч, завод надумал приобрести? Иль газету, раз журналистом заинтересовался?

– Кое-что надумал.

– А грамотешка?

– Грамотешки, ты прав, у меня маловато. Но подучусь ведь. Другие учатся – ничего! В семьдесят лет писать начинают, а я что, козел с капустой? У меня что, кроме шерсти и рогов, ничего нет? А? Уж извините, мужики, я никогда козлом с пустой черепушкой не был.

Тоненькая женская фигурка, одетая в черное, медленно приближалась к ним. Распутин снова обеспокоенно напрягся: где же он видел эту женщину? А ведь он ее точно видел! Видел именно эту фигуру – тонкую, по-кавказски гибкую, черную. Может быть, в Ялте среди крымских татар? Либо на Кавказе, – на Минеральных Водах среди местных абречек? Или все-таки в Петербурге? Струйка пота, возникшая у него на виске, тихо скользнула вниз. А это что такое? Он же никогда раньше не потел, даже с жестокого похмелья… Неужто что-то отказало в его организме?

Лоб тоже сделался мокрым.

«Солнце во всем виновато, жарит, парит – душно, гроза будет, потому и потею, – попытался Распутин успокоить себя. – Тьфу, как в бане… Сумасшедшее солнце!» Уши ему словно бы кто-то заткнул ватой, он перестал слышать, в теле возникла боль, потекла в кости, в жилы, в мышцы.

– Ты чего, Ефимыч? – толкнул Распутина один из мужиков. Распутин не ответил – не услышал мужика.

От черной женской фигурки исходили какие-то опасные токи, Распутин ощущал их почти физически, пробовал противопоставить этим токам токи свои, соорудить заплотку, но этого ничего не получилось. В мозгу мелькнула мысль: «Надо бежать», но он никуда не побежал – да и никогда не бежал бы, продолжал идти навстречу женщине в черном. Та приближалась, была уже совсем недалеко. От горячей дороги неожиданно потянуло холодом. «Если она сейчас попросит денег – дам ей денег, – решил Распутин, – все, что есть в карманах, то и отдам. Если захочет быть ближайшей подругой Ани Вырубовой или фрейлиной мамаши – будет подругой и фрейлиной, если она попросится на курорт, в Германию, например, в этот самый Баден который – поедет в Баден. Это судьба!»

Распутин был недалек от истины.

Пробки в ушах пробило, он стал слышать – услышал собственные шаги, смех мужиков, клекот дерущихся петухов и пароходный рев на реке.

«На реку бы, прочь отсюда, от людей, – бессильно подумал он, – отдохнуть бы, забыться. Но не дано, – понял он в следующую секунду, – даже если я спрячусь в воде, в земле, в воздухе – все равно найдут. Везде найдут».

– Григорий Ефимович, у меня к вам прошение, – еще издали произнесла женщина низким, чуть надтреснутым голосом, подтянула платок снизу к глазам, закрывая нос, намазанный какой-то мазью, поклонилась, – не откажите!

– Давай. – Распутин протянул руку. – Давай прошение.

Та достала его из-под шали, это был лист хорошей плотной бумаги, сложенный вдвое. Распутин взял его, развернул. Прошение было написано крупными буквами, тот, кто писал, знал характер «старца» – Распутин любил, когда писали крупными буквами. Только вот из текста он ничего не понял – слова просто не проникли в него. Распутин махнул рукой, показывая, что письмо прочитает потом, дома, если он что-то не разберет, поможет дочка – она грамотная, Матреша, языки пытается учить…

Он хотел сказать, чтобы женщина приходила к нему домой, отметил, что она, несмотря на жару, обута в валенки, но ничего не сказал – валенки удивили его. «Значит, совсем худо этой бабе, – подумал он, – раз в катанках ходит, холод в кости уже проник. Не жилица… Но где же я тебя, мымра черемуховая, ранее видел, а?» Женщина неожиданно резким и сильным движением выхватила из-под шали, откуда она только что достала прошение, нож. Распутин успел заметить, что это был прямой зазубренный тесак, старый, с сильно проржавевшим лезвием, отшатнулся в испуге от ножа, но женщина опередила его.

Она отбила в сторону Митю, стоявшего перед отцом, и стремительно, будто птица, вызвав оторопь у мужиков, кинулась на Распутина.

Тот выронил бумагу, охнул, но второй попытки уйти от ножа уже не предпринял, глаза у него потухли, он разом увял, словно из него, как из проткнутого шарика, разом вытекла жизнь. Ему сразу все стало ясно – и почему он выиграл на ипподроме, и почему его втягивали в разговоры о войне, и почему его дом на Гороховой осаждали странные нищенки, и отчего несколько минут назад так странно плыла земля под ногами…

Внутри мигом возник холод, но он не был похож на испуг, это было что-то другое, совершенно неведомое, с чем Распутин раньше не сталкивался. Вместо того чтобы прикрыть живот, защититься, Распутин в странном движении раскинул руки, обнажился – и действительно почувствовал себя совершенно обнаженным, без одежды – и таким обнаженным ухнул в пустоту.

Жаркое, красное, пахнущее свежей кровью пламя вспыхнуло перед «старцем», загородило мир, проникло внутрь, вызвало оглушающе резкую боль – женщина ударила его ножом в низ живота, целя в лобок, но, понимая, что лобковую кость ей не пробить – для того чтобы пробить, нужен был очень сильный удар, а она была слаба, – взяла чуть выше, и нож с булькающим звуком вошел Распутину в живот.

У Распутина подогнулись ноги, он медленно пополз вниз, на землю – оторопевшие мужики подхватили его. Распутин молча повис у них на руках. Изо рта у него потекла розовая слюна. Женщина откинулась назад, выдернула из-под шали пузырек – она все прятала под шалью, как в кладовке, – вцепилась зубами и пробку, но выдернуть ее не успела – Митя закричал громко, по-бабьи слезно: «А-а-а!» – и ударом кулака выбил у нее пузырек; он пока не понял ничего, кроме того, что эта женщина хотела убить его отца, одновременно с ударом постарался заметить место, куда улетел пузырек, – почему-то эта деталь показалась ему важной, прокричал еще что-то бессвязное, лишенное слов, пузырек гирькой нырнул в пыль, над ним взметнулось желтое неприятное облачко, в ту же секунду к пузырьку кинулись два мужика, растоптали его каблуками, на поверхности пылевой простыни проступило мокрое пятно, одиноко блеснуло несколько острых стеклянных осколков.

У Мити неожиданно исчез голос, вместо голоса из глотки потекло сердитое зверушечье сипение, он кинулся к отцу и остановился в страхе: ноги отца были в крови – из Распутина почему-то сразу, в несколько секунд, очень быстро вылилось много крови. Митя прижал руки к лицу, не видя и не слыша уже ничего. Он даже не видел, как мужики скрутили женщину в черном.

Распутина на руках понесли в дом – «старец» был уже без сознания, он прижимал к животу руки, пачкался собственной кровью и глухо стонал. У Мити вновь прорезался голос – незнакомый, чужой, наполненный слезами, он икнул и проговорил надорванно, ни к кому не обращаясь:

– Врача бы! А?

– А! – крякнули мужики, неся Распутина.

Один из мужиков забежал вперед и, перевернувшись на ходу, заговорил, стараясь, чтобы было видно лицо Распутина:

– Ефимыч, ты слышишь меня? Меня слышишь? Ты это, Григорий Ефимов… ты руки потеснее к ране прижимай, чтобы кровь не текла, ты это, Григорий Ефимов… кровь утихомиривай! Из тебя крови дюже много выбулькало. – Мужик потянулся рукой к животу Распутина, остановился боязливо, и один из несших «старца» – лохматобровый насупленный медведь – гаркнул предупреждающе:

– Цыц!

И сердобольного мужика будто ветром сдуло, как в плохой сказке про нечистую силу: был человек и – фьють! – нет его.

– Врача бы! А? – продолжал бессвязно бормотать Митя. Он шел, слепо расставив руки, следом за мужиками, мешая им нести отца, скуля и шатаясь.

– Замолчи ты! – прикрикнул и на него мохнатобровый медведь. – Тошно!

Но Митя не слышал его.

– Врача бы! А? – скулил он.

Первый врач приехал в Покровское лишь в два часа дня, прискакал на взмыленной лошади – хорошо, что был умелым наездником, и если бы он не появился либо запоздал на пару часов, то, возможно, Распутина не было бы уже и в тот день, но он успел, врачу, оказывается, пришлось сменить двух лошадей – он их почти загнал, приехал растрясшийся, усталый и сразу кинулся в комнату к раненому, понимая, что надо спешить. Промыл марганцовкой разрез, сделал укол и по сукровице странного цвета, сочащейся из живота, по запахам и кусочкам кала, которые он вымыл из раны, понял, что у Распутина в нескольких местах разорван кишечник и продырявлен мочевой пузырь. Нужно было срочно делать операцию.

Но как делать операцию, когда он один, без ассистентов, без помощников? Хирургический инструмент у него имелся, врач взял с собой и разные ванночки для обеззараживания скальпелей, тампоны и лекарства – самые современные по той поре. Лекарств и бинтов он привез достаточно, но ввязываться в операцию одному было рискованно. А вдруг он зарежет Распутина? Да его же привяжут за ноги к двум наклоненным березам и потом отпустят стволы. Березы разорвут его пополам.

Он решил немного подождать – о ранении Распутина оповещены Тюмень и Тобольск, Ялуторовск и пароходство, еще есть своя собственная медицина, поэтому подмога должна была явиться очень скоро, и тогда уже можно будет и консилиум собрать, и операцию делать Доктор надеялся не напрасно – прибыли два врача из Тюмени, через полчаса еще один, запаренный, покрытый дорожной грязью до макушки, очень сердитый, с орденом, болтающимся в разрезе рубашки, – из Тобольска, имевший звание профессора и большую практику.

Распутин лежал без сознания, с открытым ртом и плотно сжатыми зубами. Зубы у Распутина, несмотря на то что начали выпадать, были очень молодые, чистые, без единого пятнышка порчи.

– Ну-с?! – вскричал приезжий профессор, выколупнул из уха жирный ошметок грязи. – Кто его так? Выковырнул еще один ошметок и потребовал: – Температура?

– Сорок!

– Сердце?

– Работа сердца ослабевает.

Профессор осмотрел развороченный живот, ткнул пальцем в сукровицу, понюхал и поморщился, лицо его утяжелилось, обвисло бульдожьими крыльями

– Мда-а… А не слишком ли много мы возьмем на себя, если будем делать операцию? – проговорил он. – До летального исхода остался один час. Распутина оперировать нельзя. – Он повернулся к Распутину, послушал дыхание. – Уже белой простыней можно накрывать.

Тюменские врачи – оба молодые, неопытные, не набившие себе мозоли на пальцах ланцетами – возразили: надо попытаться спасти «старца».

– Угу! – хмыкнул профессор. – И сесть в тюрьму. В Петропавловскую крепость. Мало вы, оказывается, господа, каши ели в юности. И мало вас били в детстве – боевых шрамов не видно! – Тобольский профессор думал поколебать, сшибить спесь с молодых людей, но не тут-то было – тюменцы оказались упрямыми и потребовали операцию.

– Он угасает, – горячились тюменцы, поглядывая на Распутина, которого сиятельный мастодонт уже хотел накрыть белой простыней, – дальше – больше… А пока есть десять шансов из ста.

– Даже если бы было тридцать шансов из ста – все равно рисковать нельзя. Себе дороже. Жалко головы ваши. Это же Распутин! Мне мою голову, – профессор постучал себя кулаком по лысому розовому темени, – например, жалко. Нас же затаскают! Операцию делать нельзя. Поздно!

– Операцию надо делать… Несмотря ни на что, – настаивали тюменцы.

В это время Распутин открыл глаза и проговорил очень отчетливо, громко – почти чеканно:

– Спасите меня!

– Вот видите! – дружно вскричали тюменцы – они умели вдвоем говорить в один голос. – Надо идти на риск!

– Нет! – твердо заявил тоболец. – Или я умываю руки!

Пульс у больного становился все слабее, он уже едва прощупывался, иногда пропадал совсем, рука Распутина сделалась безжизненной, холодной, ногти посинели – жизнь действительно уходила из этого жилистого, крепкого человека. Тобольской знаменитости удалось сломать молодых тюменских коллег – они тоже начали ждать смерти Распутина и сообщили об этом окружающим. Ничего, мол, уже не спасет «старца», ничего не прослушивается и не просматривается, часы Распутина – да какое там часы – минуты! – сочтены.

Покровское – село, в общем-то, людное, но никогда не переполнявшееся, вдруг стало походить на море – отовсюду потянулись люди, они слетались сюда, словно мотыли на свет. По широкой пыльной улице ползли калеки с отрезанными по самый пах ногами – герои Русско-японской войны, увешанные крестами и медалями, вереницей, похожей на отступающую армию, тянулись побирушки, появились цыгане и остяки с гнойными глазами, нарядные, соблюдающие себя в чистоте богомолки и удалые ребята – косая сажень в плечах, с разбойными глазами и смоляными буйными кудрями, объявившие себя родственниками Распутина, – все ждали вестей, волновались, бузили и тут же пристыженно утихали; из ближайших городов приехали чинные, благородные барышни, отдельно держались дамы, прибывшие с Распутиным из столицы, – они плакали, но быстро затихали и принимались дружно успокаивать тридцатилетнюю красавицу, которая никак не могла совладать с собою, все норовила упасть головою в пыль, и женщинам было трудно держать на весу сильное, непокорное тело – происходило то, чего Покровское еще не видело.

– Это все Илиодор, это он… это он погубил отца Григория, – стонала тридцатилетняя красавица, поливая слезами землю. Она, вполне возможно, была недалека от истины, – то все Илиодор, это он подослал подлую бабу с кинжалом!

Старый кинжал тот – ржавый, грязный, в зазубринах и выковыринах, наполовину съеденный временем, – был обычным штыком от немецкой винтовки, невесть как попавшим в Россию; вполне возможно, что на его счету была не одна сгубленная православная жизнь. Подлая бабенка купила его из-под полы на рынке, попыталась наточить на камне, но изъязвленное железо ножа было прочным, слабым рукам не подчинялось – от заточки остались едва приметные следы, был нож опасен не менее всякого ядовитого орудия – ржавь, проникшая в кровь, действовала как отрава: женщина в черном достигла своей цели.

– Кто хотел убить Распутина-то?

– То ли Хиония, то ли Феония – зовут ее как-то странно, вроде бы и не по-нашенски.

Попытку убить Распутина совершила крестьянка Сызранского уезда Симбирской губернии, проживавшая последнее время в Царицыне и зарабатывавшая на жизнь швейным делом – Феония Кузьминична Гусева, некоторые газеты с первых же репортажей стали величать ее Хионией.

Деревенский староста выделил место, в котором могли бы работать следователи, дознаватели, прочий высокий люд, который, надо полагать, прибудет сюда аж из самого Петербурга (не говоря уже о губернском городе Тобольске). Закуток, имевшийся при доме полицейского урядника Швалева, был укреплен и преображен в сельскую тюрьму, куда Гусеву и поместили на время.

Впрочем, из Тобольска вскоре прискакал полицейский чин, бледный, потный, с порванным в пройме мундиром, и первым делом арестовал самого урядника, упек его в кутузку за то, что «допустил убийство», срок ареста определил небольшой, но обидный – неделю, следом арестовали старосту Шокирова и десятского Кодунина – за то, что «не предупредили покушения». Срок дал побольше – две недели.

В Покровское, переполненное народом, прибыло несколько полицейских нарядов, поговаривали даже о том, что прискачут казаки, целый эскадрон.

Распутин по-прежнему находился без сознания, тяжело дышал, в крепкой груди его что-то ржаво поскрипывало, булькало, запавший рот стал темным. Врачей – особенно тобольского профессора – беспокоило то, что он никак не может умереть, как и то, что Распутин никак не может прийти в сознание – перед смертью люди всегда приходят в себя. Организм этого человека сам защищал себя, если бы Распутин переносил боль, находясь в сознании – из раны вместе с сукровицей уже потек гной, воспалительные процессы происходили стремительно, – он давно бы умер от боли, сердце не выдержало бы, лопнуло. Иногда раненый что-то произносил, но что конкретно – не разобрать, слова срывались с губ мятые, чужие, словно бы Распутин пытался объясниться на неведомом языке.

– Надо же, организм какой дюжий! Будто из железа, – удивлялся тобольский профессор, – до сих пор не умирает, он еще три часа назад должен был умереть, а не умирает.

Профессор щупал пульс, слушал грудь Распутина, тыкая в нее плоским эбонитовым пятачком трубки, вглядывался в рану, удивленно качал головой, потом переводил взгляд на окно, где толкался, шумел народ. Отметил, что среди шумевших много калек с Георгиевскими крестами.

– Наград – как на царском балу, – сказал он, – в глазах бело.

– От чего бело?

– От серебра.

Появилось несколько стражников на конях. Стражники рассекли, растолкали людей, отжали от распутинского дома. Гул за окном угас, слышны были только выкрики стражников да хлесткие удары плеток.

– Теперь поспокойнее будет, – удовлетворенно проговорил профессор.

Тюменские врачи промолчали. Об операции они уже не говорили, маститый тоболец убедил их, что Распутин умрет под скальпелем и тогда им придется отвечать за «старца». А кому охота ставить свою молодую жизнь в зависимость от старой рухляди? Тюменцы замкнулись, побледнели; судя по их лицам, они были сами себе противны.

Распутин умирал.

Первым о беде Распутина в Петербурге узнал министр внутренних дел Маклаков – ему прислал телеграмму тобольский губернатор. Маклаков дал немедленное распоряжение собрать все, что есть о Феонии Гусевой, и вообще, что она делала в последние годы и особенно в последнее время. Через несколько часов у него на столе лежал листок бумаги. «Феония Гусева. С 3 марта находилась в Ялте вместе с Распутиным, следила за ним, вместе с Распутиным приехала сюда и из Санкт-Петербурга, в одном поезде. В последний раз в полицейских списках Санкт-Петербурга значится в декабре 1911 года. Место ее последней прописки – ночлежный дом Маконина на Обводном канале. Пользовалась уважением. Благонадежна. Есть деньги, и немалые. На почве истощения случались припадки. Богомольная. Твердила, что должна избавить людей от лжепророка».

Маклаков трижды перечитал тот листок, соображая, надо ли о происшествии докладывать государю или подождать, в конце концов решил, что можно и повременить: ранение Распутина – это не расстрел рабочих на золотых разработках и не волнения астраханских татар – Распутин подождет.

– Значит, живет эта Феония в Царицыне, а в столице бывает лишь наездами? – задумчиво проговорил Маклаков, глядя на жандармского полковника Васильева, составившего ему справку. – Значит, гастролерша, значит, актриса?

– Отчасти, ваше высокопревосходительство!

– А с этим самым она никак не связана? Ну с этим самым… – Маклаков пощелкал пальцами.

– С Илиодором? – догадался Васильев.

– Вот-вот. С этим рыцарем из навозной кучи.

– Интересное предположение. – Васильев оживился. – Надо будет проверить. Говорят, она больна…

– Что за болезнь?

– Сифилис, ваше высокопревосходительство!

Маклаков поморщился. Снова пощелкал пальцами.

– Если она связана с Илиодором, то нити поведут в церковь. От Илиодора – к Гермогену и далее. Ну-ну. На Илиодора что мы имеем?

– Полное досье.

– Подготовьте!

А Распутин, лежа у себя в доме на широкой кровати, украшенной серебряными шишаками, никак не мог умереть. Ему было больно, но он не чувствовал боли, ему не хватало воздуха и тепла, но он не чувствовал, что воздуха и тепла не хватает, все мирское, обыденное отдалилось от него, он находился где-то далеко, в горних высях, освещенных слабым золотистым светом, он видел Бога, видел ангелов, слушал музыку и тихо умилялся. Умилялся тому, что еще существует, невесомости своей, способности летать и видеть так близко святые лики, которые раньше видел только на иконах.

Из груди его доносился слабый, затухающий хрип – похоже, в Распутине все уже отказало, кроме сердца, только сердце, жилистое, мускулистое, сильное, не хотело сдаваться, гоняло беспрестанно кровь, боролось, требовало жизни – не хотело останавливаться, и Распутин хрипел, зажимал зубами язык, до крови кусал темные тонкие губы и не умирал – он никак не мог умереть, рад был бы умереть, но не мог…

Толпа, наводнившая Покровское, прослышав, что Феония Гусева содержится в обычной «холодной» – закутке, куда сажали провинившихся по-мелкому мужиков, должников и крикунов, с долгим мстительным воем кинулась туда, чтобы свести счеты с «порушительницей», но была отбита конными стражниками – хорошо, что они прибыли вовремя, задержись они на пару часов и не окажись у дома старосты, Феонию просто бы разодрали на части, втоптали, вбили бы по косточке в землю.

Стражники арестовали девять человек наиболее крикливых и буйных, загнали их в пустую избу, в которой коротала свои последние годы одинокая бабка. Скоротав, она ушла на покой, и изба опустела, сделалась холодной, и сразу в ней запахло свалкой, плесенью – нежилой дух быстро изгоняет из домов дух жилой. На крыльцо посадили двух полицейских с револьверами и саблями – охранять буйную компанию, но компания оказалась не буйной, совсем напротив – очень скоро она взвыла от страха.

В пустом доме том что-то посвистывало, шевелилось, в воздухе носились тени – будто жили, веселились летучие мыши, но мыши не были видны, пол скрипел и прогибался сам по себе, хотя по нему никто не ходил, из-за стен доносились глухие голоса, шепот, а на холодной, припахивающей гнилью печке мокрел крест. Прямо на известковом печном боку, словно бы проступая из кирпича, из глубины, из стылого нутра, искрилась свежая роса, пот. В виде аккуратного креста. Известка в этом месте сделалась иссиня-темной, вздулась больной коростой, но не облетела, не облупилась – держалась.

Когда арестованные разглядели этот крест, то в страхе отползли от печи подальше, к двери, потом начали долбить в дверь кулаками – уж больно тюрьма их оказалась темной, бесовской, связанной с нечистой силой. Явно Распутина хотела уничтожить нечистая сила – в слабое тело Феонии Гусевой поселился черт-убийца. Выходит, правы они были, когда хотели уничтожить Гусеву, и не правы стражники…

Тут в избе что-то заухало, засипело, будто огонь в паровозном котле, стены дома дрогнули, и у мужиков зашевелились волосы.

– Выпустите нас отсюда! – заорали они сразу в несколько глоток.

Стражники, сидящие на крыльце, забеспокоились – им тоже стало что-то не по себе: крыльцо начало скрипеть, шататься, словно при землетрясении, горизонт накренился и так, в накрененном состоянии, и застыл – у нечистой силы был суровый характер, она не любила шутить.

– Смерть Хвеонии Гусевой! – прокричал кто-то в пустой избе – один из девяти арестованных, похоже, сошел с ума

– Разве так можно? – прошептал кто-то из охранников. – А что скажет господин полицейский исправник?

На допросе Феония Гусева упрямо молчала – стиснув зубы, прижав ладонь ко рту, она лишь мотала головой, отказываясь отвечать. Когда с нее стянули шаль, то люди, которые вели допрос, отшатнулись от Феонии – лицо ее было сплошь покрыто болячками, какими-то детскими, золотушными болячками, коростой, на носу тоже сидела большая золотушная блямба.

Следователь с брезгливой миной на лице бросил шаль на пол. Феония спокойно нагнулась, подняла шаль и натянула себе на голову:

– Сейчас я в тебя плюну. – У Феонии неожиданно прорезался сильный, звучный голос. – До конца дней своих будешь лечиться!

Следователь поспешно отодвинулся от Феонии, стал задавать вопросы из угла избы. Феония молчала, она словно бы не слышала вопросов, словно бы не понимала следователя, словно бы не разумела русскую речь, хотя только что говорила, грозила юному, с щегольскими усиками, будто приклеенными к бровастому щекастому лицу, следователю – ведь она действительно могла плюнуть в офицера какой-нибудь заразой, слюной, кишащей микробами, и тогда офицерик этот свое бы имение спустил на лекарства.

Чем была больна Феония, следователь не знал, но на всякий случай старался держаться от нее подальше. И правильно делал. Пощипывая усики, он записал для себя на листе бумаги кое-какие наблюдения – что-то вроде заметок на память…

«Проверить, сколько ей лет. Наверное, около тридцати. Может, чуть больше. Незагорелая кожа, болячки – очень странные болячки. Платье простое, черного монашеского цвета, но под простым этим платьем – очень дорогое белье, которое простолюдины не носят. Отказывается есть и пить – ничего не хочет брать в рот!» Следователь был грешен – пописывал стишки и стремился, чтобы из-под его пера выходили только грамотные тексты, и главное – чтобы они были живыми, поскольку мертвая полицейская сухомятина уже всем надоела смертельно. Скулы от нее сводит.

Поздно вечером Феония все-таки раскрыла рот и сказала следователю несколько слов – всего несколько. Вот они, их запечатлели и полицейские протоколы, и перья журналистов: «Так надо! Он – антихрист!»

Когда ее увели на ночь в камеру, – если, конечно, помещение временной сельской тюрьмы можно назвать камерой, – это было мрачное деревянное, темное, пахнущее сеном и мышами помещение, – она, став на чурбак, подтянулась к оконцу, врезанному в толстое бревно под самой крышей, попыталась раскачать стекло и вытащить его, но стекло было плотно прижато планками, вытащить его можно было только с помощью стамески и клещей. Феонии оставалось одно – бить стекло.

Она обмотала куском шали руку, надавила на стекло – то было словно железное, не подалось, давить сильнее Феония побоялась – звук разбитого стекла мог привлечь стражников.

Надо было ждать. Обычно Покровское по вечерам было селом тихим и темным – в темноте себя обозначали лишь собаки. Люди предпочитали пораньше лечь спать – в домах свет не горел, да и слава у здешних мест была не самой лучшей, – но сейчас Покровское не было похоже на знакомое всем Покровское, в нем снова начал шуметь-волноваться народ.

Толпа, в которой теперь были уже не только пришлые, но и местные, в основном молодежь, перемещалась с места на место, бурлила, галдела, готова была растерзать кого угодно, не только Феонию Гусеву – в воздухе противно попахивало кровью, пеплом, лекарствами, болью.

Когда толпа приблизилась к застенку Феонии, она, затаив в себе дыхание, держа его буквально зубами, решительно ткнула в стекло кулаком, стекло треснуло, вывалилось наружу, в рамке остался лишь один осколок, Феония поспешно выдернула ею, прислушалась, стараясь понять, услышал ее стражник или нет?

Хоть и галдела толпа, и шум стоял такой, что люди не слышали друг друга, ревели, матерились, проклинали кого-то – все смешалось, а нечеткий звон разбитого стекла охранник все же услышал – у него оказался тонкий слух, – затопал ногами, забряцал тяжелым замком, и Феония, торопясь, полоснула себя осколком по руке, потом провела по шее, сбоку, там, где сквозь кожу проступала очень важная, по ее мнению, для жизни жила, потом снова провела по руке, закричала от боли и повалилась на пол.

Охранник быстро справился с замком и распахнул дверь.

– Эй! – позвал он.

Керосиновым фонарем осветил лежавшую на полу Феонию.

Человек он был опытный, все сразу понял, позвал напарника, вдвоем они не дали Феонии умереть. Отняли у нее осколок, который она намертво зажала в ладони, припрятали его, чтобы утром с ним познакомился следователь, и для профилактики – чтоб и впредь было неповадно – основательно отругали Феонию. Хотели было на ночь связать ей руки, но не стали.

А Распутин все продолжал хрипеть в своем доме – он никак не хотел умирать и этим очень удивлял врачей – маститый профессор из Тобольска сидел на лавке с таким видом, будто ему в сердце выстрелили из дробовика, дырку сделали; тюменские врачи ощущали себя ущербными – стало ясно, что операцию делать надо было: Распутин выдержал бы любую операцию, даже если бы у него остановилось сердце или рассыпался позвоночник, и что операцию делать не поздно даже сейчас – Распутин и ее выдержит.

Почти все запросы о Феонии были пустые, у полиции сведений на нее имелось мало – она не проходила ни по одному делу.

В тот же день полиция стала искать одного журналиста, который ехал вместе с Распутиным в поезде, – о нем сообщили дамы из свиты «старца». Кстати, по поводу распутинских дам полиция получила приказ: собрать всех в одну кошелку, доставить в Тюмень и посадить в поезд, идущий в Санкт-Петербург, – нечего им шуршать юбками в Покровском! Допрашивать дам полиция опасалась – слишком уж высокие семьи они представляли, всей России были известны их фамилии.

Утром бледная, как мел, после бессонной ночи и переживаний, перевязанная обрывками бинтов, Феония призналась дотошному молодому следователю, что действовала она по указке Илиодора, а еще мстила за поруганную Распутиным подругу – монахиню Ксению. Несколько месяцев она следила за Распутиным, раньше держала при себе сапожный нож, но в Ялте ей подвернулся тесак, она его купила и хотела там же, в Ялте, расправиться со «старцем», но ей ни разу не удалось приблизиться к нему: Распутин все время находился в окружении людей, в Петербурге тоже не удалось, и тогда она приехала следом за ним в Покровское.

Наконец Распутину сделали операцию, почистили кишечник, заштопали несколько порезов, осмотрели и подлечили мочевой пузырь. Операция прошла успешно. Но Распутин пока не приходил в себя. Через день температура пошла на убыль. Это был хороший знак.


Судьба Илиодора сложилась неудачно, вроде бы он был на коне – вместе с Гермогеном брал верх над Распутиным, но нет – Распутин рассчитал позицию куда вернее, чем они с Гермогеном, и сумел обезножить коня, на котором они скакали. Илиодор впал в немилость. Вообще, фигура Илиодора представляет интерес для всякого пытливого человека. В архиве сохранилось несколько папок Департамента полиции с пометками «Бывший иеромонах Илиодор». В молодости он баловался революционной деятельностью – именно баловался, хотя сам относился к этому очень серьезно и, несмотря на монашеский постриг и отвращение к оружию, пробовал даже стрелять из тяжелого, намертво отшибающего руку револьвера, учился разбирать и собирать мосинскую винтовку-трехлинейку, был знаком с устройством самодельной бомбы.

«Иеромонах Почаевской лавры Илиодор в начале 1908 года ввиду несоответствия проповеднической деятельности был переведен по распоряжению духовного начальства на жительство в город Царицын, – следовало из полицейского досье, – а затем ввиду неисправимости и обострившихся на этой почве отношений с гражданскими властями – переведен из Саратовской епархии в Минскую».

Но жители Царицына обратились к государю-императору, и тот 3 апреля написал на прошении: «Жалея духовных детей иеромонаха Илиодора, разрешаю ему возвратиться в Царицын на испытание, и в последний раз».

Из досье следовало, что 5 ноября 1909 года Илиодор произнес проповедь, в которой говорил об угнетении богатыми неимущего класса. Предупреждение, сделанное полицией, на иеромонаха не подействовало: революционная борьба была для него как сладостная чесотка – чем больше чешешь, тем лучше. Он считал себя привязанным к революции на всю жизнь. 29 ноября 1909 года Илиодор выехал из Царицына в Тобольск, 21 декабря вернулся. После приезда из Сибири выступал перед рабочими с зажигательными речами, о чем существуют рапорты начальника жандармского управления и саратовского губернатора графа Татищева российскому премьеру П.А. Столыпину.

На бумагах той поры стояли грифы «доверительно», «секретно» и «конфиденциально». Из бумаги под грифом «доверительно» следовало, что у Илиодора был «громкий, крикливый, немного режущий ухо голос с нервною хрипотой. Черная ряса, такой же клобук, бледное, худое, изможденное лицо с небольшою черной внушительной бородой».

Чтобы понять этого «революционера», его надо процитировать – и тогда все встанет на места… В одной из проповедей в Царицыне, записанной полицейским агентом, Илиодор, например, говорил:

– Попал я в Почаев. Там – хохлы, народ тоже крепкий, сильный, в плечах косая сажень, кулак вот какой! – Надо полагать, хилый Илиодор пудовым кулаком похвастаться не мог, поэтому он сложил вместе два своих кулака, добавил к ним для увесистости еще что-то и показал народу. – Стал с ними, с хохлами, значит, беседовать. Когда они узнали, что такое конституция и революция, глаза у них налились кровью. Подняли они кулаки и говорят мне: «Скажи, батюшка, где эта самая конституция находится? Мы ее так пришибем, что только мокренько останется!»

– В Петербурге! – сказал хохлам Илиодор. Те даже взвыли от ненависти к столице России.

На той же показательной проповеди Илиодора спросили:

– Батюшка, что с жидами нужно делать?

Илиодор не колебался ни секунды:

– На виселицу их!

Большой был, в общем, демократ и человеколюб.

Из Царицына он был выслан вторично – не оправдал доверия царя и прихожан, некоторое время сидел в монастыре, замаливал грехи, потом Илиодора сослали во Флорищеву пустынь. У Илиодора, как и у Распутина, были свои последователи, поклонницы и поклонники, богомольцы, хранившие книги Илиодора, его одежду, а иногда и вовсе какой-нибудь жалкий лоскуток – остаток его одежды, карман либо часть воротника, и к этим людям нельзя было относиться легковесно, с улыбкой, абы как эти люди могли пойти на все, даже на убийство, если кто-то вздумал бы обидеть их избранника.

Поскольку было непонятно, чем больше увлекался Илиодор – революционными делами или богослужением, полиция на всякий случай причислила его к разряду тихих бунтовщиков и установила наблюдение.

Жил Илиодор в сухой келье, состоявшей из двух половин, одна половина была мирская, другая духовная. Пахло в келье землей и пауками, и сколько Илиодор ни подкладывал пахучей травы, сколько ни пристраивал на стенах мелиссы и злого, ядреного чабреца, духа этого никак не мог изгнать из кельи, дух давил, мутил голову, и сосланный в пустынь Илиодор мечтал о свободе, о Боге, о поклонниках, о собственном монастыре.

Людей к себе в келью Илиодор не пускал – даже послушника, который приносил миски с едой и питьем, и того держал на пороге, лишь приотворял малость дверь, и послушник ставил посуду на пол, затем, недобро поджимая губы – слишком уж нелюдимо живет монах, – забирал грязные миски и уходил.

Но свобода манила Илиодора, ой как манила. По ночам он до крови кусал губы, желая полной грудью вдохнуть сладкого воздуха свободы, ворочался, потом, запалив свечу, гонял по стенам клопов и думал о том, что надо бы на зиму запастись чернобыльником либо серебристой полынью, и полынь и чернобыльник своим духом распугают всех клопов.

Случалось, Илиодор в отчаянии выходил из себя – с силой бил кулаком об пол, потом тер его – ушибленное место долго болело – и удрученно шептал:

– Ну, Гришка, ну, мразь! Ты еще пожалеешь, что так со мною поступил. Погоди! Погоди-и-и. Ошибочку ты сделал, что со мною так… Отольются тебе мои слезы!

Он ненавидел Распутина, придумывал разные планы мести, но отомстить пока не мог: Распутин в схватке взял верх, подмял всех под себя, загнал Гермогена с Илиодором в Тмутаракань, в кельи, а сам остался на свободе. Для того чтобы отомстить Распутину, нужна была свобода.

– Ну, мразь! – вздыхал по ночам Илиодор. – Ну, Гришка! Будет и на нашей улице праздник!

Однажды, в первых числах мая, филеры, присматривавшие за пустынью, за Илиодором, по поводу которого получили прямое распоряжение министра внутренних дел не церемониться и, если что, цеплять на запястье наручники, заметили, что около монастырских стен бродит какой-то странный человек и делает замеры. Чаще всего человек останавливался напротив окон Илиодоровой кельи.

Подозрительного человека задержали. Задержали поздним вечером, уже в темноте, когда светили только звезды, на опушке недалекого леса. Им оказался царицынский мещанин Иван Синицын. За сутки до Синицына была задержана повозка, направлявшаяся в пустынь. Извозчик подозрений не вызвал – это был местный человек, занимавшийся извозом с малолетства, его знали и в управе, знали и филеры. Иван Синицын нанял извозчика специально. С собою он вез два баула и меховой сверток. По дороге попросил остановиться у колодца, где босая богомолка пила воду из ведра, спросил у нее:

– Скажи, много ли стражников в монастыре?

– Нет, – ответила та, – человека три. Больше никого не видно.

Пассажир отдал извозчику пальто и серебряный рубль – плату за работу, деньги по тем временам большие, – сказал, что через некоторое время поедет с ним обратно на станцию. Около пустыни, в лесочке, он слез, махнул рукой, отправляя извозчика обратно.

Дома извозчик осмотрел пальто – оно оказалось поношенным, зеленоватого цвета, годилось больше на выброс, чем на что-то другое, и извозчик, хотевший было взять пальто себе, решил, что оно ему не подойдет – от такого пальто больше хлопот, чем радости.

Полицейские поинтересовались у Синицына, куда тот идет?

– Из Гороховца в Пурех, – ответил Синицын, – только вот дороги не знаю, боюсь в темноте заплутать… Решил заночевать.

– В лесу? Не страшно?

– А кого бояться-то?

Утром в траве напротив кельи Илиодора был найден узел с одеждой. Когда привели извозчика, он узнал в Синицыне своего седока. Распотрошили узел. В нем оказались – привожу по полицейской описи – пара сапог с галошами, новая круглая войлочная шапочка, наподобие той, которые носят горные люди сваны, два парика – рыжеватый и черный, с общепринятой крестьянской прической – пробор посредине, две накладных бороды с усами, флакон клея, кисточка, зеркало, гребенка, коробка с пудрой и пуховка – круглый перьевой комок, очень мягкий, которыми заезжие артисты обычно пудрят лицо.

Через несколько часов Синицын признался, что прибыл из Нижнего Новгорода с одной целью – освободить Илиодора и доставить его в Царицын.

Когда об этом сообщили Илиодору, тот воскликнул тонким, испуганным, как у зайца, голосом:

– Провокация!

В келье у Илиодора было пусто – людей к себе он по-прежнему не пускал. Пришел протоиерей Беляев, проверил келью и сообщил жандармам:

– Никого нет!

Но жандармы не удалились – у этих людей нюх был собачий, они что-то чувствовали. Чувствовали в монашеской келье немонашеский дух.

– Мы сами проверим келью, – заявили они протоиерею.

Илиодор попробовал закрыть своим телом вход, но не тут-то было – его просто переставили в другое место, как мешавшую вещь. Очень быстро полицейские нашли жильца, от которого исходил немонашеский дух, – патлатого, босого, в кальсонах и в нижней рубахе.

– Кто таков?

Оказалось, Дмитрий Романенко, крестьянин из Саратовской губернии.

– Почему разделся?

– А жарко!

– Это в келье-то?!

В каменной келье Илиодора никогда не бывало жарко, скорее, всегда было холодно – камень выделял холод, тут если побыть подальше, зубы начнут выстукивать чечетку.

– В келье! – подтвердил саратовец.

– Жарко, значит?

– Ага, жарко.

Пока продолжался этот непритязательный разговор, обыск не прекращался. За дверью был обнаружен еще один человек.

– Кто таков?

На сей раз мещанин Степан Дорофеев.

Были обнаружены и вещи: пиджак, брюки, ватная тужурка, барашковая шапка, сапоги. Судя по размерам, одежда принадлежала Романенко.

– Твоя?

Тот не стал отнекиваться – понял, что делать это бесполезно.

Жилет и ватная поддевка принадлежали Дорофееву. Жандармы отыскали еще две котомки, две пары новеньких лаптей и две пары теплых, крупной вязки крестьянских чулок.

Все стало ясно – Илиодор собрался бежать. Жандармы дознались, что в похищении должна была участвовать и женщина – некая Сана, дама большого роста, страдающая зубами. В день побега у нее должны быть подвязаны зубы, подвязка – это опознавательный знак.

Двух жильцов-немонахов жандармы арестовали – настоятель отказался признать их своими и содержать в пустыни – и, посмеиваясь, усадили на телегу; через некоторое время на станции Гороховец обнаружили и даму высокого роста, в башмаках сорок второго размера, повязанную марлевой скруткой, – Сану, это была она – Александра Мерзликина, астраханская крестьянка, жительница Енотаевского уезда.

Побег из Флорищевой пустыни был сорван, и сквитаться Илиодору с Распутиным не удалось.

А план побега был прост. В апреле и в мае в монастырь обычно приходит много паломников – только в первые два майских теплых дня их было триста с лишним человек, в этой разномастной гурьбе к Илиодору прибыло двое гостей – Дорофеев и Романенко. Илиодор укрыл их в своей келье.

Синицын и Сана страховали побег за монастырскими стенами, на воле. Вечером шестого мая Синицын должен был подойти к окну кельи, которое он высчитал точно, и в траве спрятал сверток с одеждой, чтобы потом не путаться, не суетиться – все должно находиться под руками, – а Романенко с Дорофеевым спустить Илиодора на веревке вниз. Сами же они должны были остаться в келье на две недели, до двадцатого, изображая Илиодора, принимать от послушника миски с едой – келья не должна была оставаться пустой.

По плану предполагалось, что Синицын довезет на телеге Илиодора, притворяющегося больным, до Балахны. В Балахне, на реке, была припрятана лодка, на которой предстояло сплавиться до Казани, в Казани – совершить пересадку на буксирный пароход и по Волге приплыть в Царицын, точнее, в Саретский затон, откуда лошади должны были доставить Илиодора в монастырь.

Конечная дата этого путешествия, по плану, приходилась как раз на двадцатое мая. К этой поре Романенко с Дорофеевым должны были выйти из кельи – Илиодора вряд ли уже могла поймать полиция.

А в Царицыне сторонники Илиодора уже собирали подписи под петицией к царю, в которой просили дать «добро» на основание нового монастыря. Настоятелем монастыря должен был стать Илиодор.

В конце июня загримированный под старика Синицын, имея при себе документы на имя Федота Болотина, попытался проникнуть в келью Илиодора. В мешке этого неряшливо одетого странника были обнаружены лапти, костюм, грим, кое-что по мелочи. Странника арестовали, но Синицын полиции уже не боялся – устал бояться, переболел всякими страхами и понял, что это – пустое: он знал, что дня три его продержат на казенных харчах, а потом выпустят – чего на него зря расходовать деньги? Начальник Владимирского губернского жандармского управления полковник Эрнст так и сделал – не стал тратить на Синицына казенные харчи, но о случившемся сообщил в Петербург. Соответственная бумага нашла свое место в пухлой папке Илиодора.

В начале августа в пустынь снова зачастили поклонники Илиодора, перед кельей монаха они падали на пол, дружно колотили лбами землю, подвывали жалобно – то ли что-то пели, то ли сочинили свою собственную молитву и теперь исполняли ее – не понять. Илиодору они подарили дорогой белый посох с золоченым крестом, вкрученным в шишак. Монах принял посох со слезами, поклонился богомольцам и просил передать рабочим, которые обеспечивали паломничество своими рублями, не тратить больше денег на поездки в пустынь, а копить средства, копить, собирать рубль к рублю, пятиалтынный к пятиалтынному, копейку к копейке и вести им жесткий счет.

– Деньги скоро понадобятся, – предупредил Илиодор, – много денег понадобится!

Был разработан еще один план побега, который вскоре стал известен полиции, – там прислушивались к каждому звуку, доносящемуся из обители, да кое-кто из монахов был не прочь подработать на стукачестве, лишний рубль еще никогда не оттягивал рясу, а полиция на рубли не скупилась. План был ошеломляюще примитивен: несколько человек должны были затеять шумную драку в лесу и выманить из монастыря стражников. Пока те будут утихомиривать дерущихся, Илиодор выскользнет из пустыни, на извозчике доедет до деревни, там пересядет на нанятый за шестьдесят рублей автомобиль. Автомобиль довезет Илиодора до Нижнего Новгорода…

Драка в лесу была устроена шумная – с криками «Убивают!» и стрельбой из пугачей, с матом и звоном разбиваемых бутылок, с большим костром, и стражники действительно метнулись в лес, чтобы врезать дерущимся по шее, а зачинщикам вообще свернуть набок скулы и носы – все было продумано верно, – только в лес помчались не те стражники, которые охраняли Илиодора, а совсем другие. Те, которые охраняли Илиодора, остались на своих местах.

Стражники так быстро разметали дерущихся, что кое-кто оставил на поляне даже обувь. Кстати, агент полиции наткнулся в лесу на шалаш, в котором находилась влюбленная парочка, эта парочка скрылась настолько стремительно, что женщина даже забыла у шалаша свои ботинки.

Все провалилось и на этот раз.

Побегом руководил брат Илиодора, Аполлон Труфанов.

В октябре – это было вечером шестого числа – отчаявшийся Илиодор остриг себе голову и попросил настоятеля, чтобы тот разрешил ему обменять монашескую рясу на светский костюм. Илиодор был подавлен: глаза воспалены, лицо запаршивело, руки тряслись – с одного взгляда было понятно, что этому человеку надо чинить свои нервы. Илиодор решил, что нужно уходить из монастыря, пока он находится здесь, до Распутина ему не добраться. Никаким обманом. Месть откладывалась, а она была все равно что горящие уголья в груди, она требовала выхода, действий, немедленного присутствия в Петербурге!

Настоятель отказал Илиодору, и тогда тот решился на крайнюю меру – написал письмо в Синод, в котором отрекся от веры и Бога. Несколько дней Илиодор проплакал, ожидая ответа.

Священный синод лишил Илиодора сана. Илиодор собрал свои вещи, которых у него, как, собственно, у всякого монаха, было очень немного, и уехал. Перед отъездом отправил письмо своим приверженцам в Царицын. «Ваш батюшка умер, – со скорбью начертал он на бумаге. – Отречение я подписал собственной кровью, взятой из руки. Вечная истина повелела мне сделать это».

Уехать в Петербург и сквитаться с Распутиным Илиодору – в миру Сергею Труфанову, Илиодор остался уже в прошлом – также не удалось: он был сослан на Дон, в один из пристаничных хуторов, ближе к отцу и брату – Илиодор был из донских, – где поселился у старообрядческого священника.

Полиция тщательно присматривала за ним – избежать этой опеки Илиодору не удалось.

Поместье свое Илиодор прозвал Новой Галилеей, дом укрепил, огородил высоким забором, женился на молодой зубастой казачке, развел кур, взял в аренду землю – выращивал картофель и арбузы и томился. Так худо и скучно было Илиодору в Новой Галилее, что он начал пить.

Несколько раз Илиодор засек стражников у своего забора и послал в полицейское управление письмо, в котором просил не мозолить ему глаза. «Если вам необходимо следить за мною, то вы должны сидеть под забором», – подчеркнул он.

В запоях Илиодор часто вспоминал свое прошлое, Царицын, проповеди и преданных прихожан, перед ним возникали лица – скорбные, укоризненные, жесткие, самые разные лица, и все знакомые. Илиодор водил рукою по воздуху, пробуя смазать их, убрать, но лица возникали вновь, и Илиодору становилось не по себе. Водку, говорят, он гнал сам – и очень умело – из картошки и зерна, из груш; случалось, что готовил особый коктейль: брал арбуз посочнее, шилом прокалывал у него бок и закачивал туда пол-литра водки, заклеивал. Потом давал арбузу полежать пару дней где-нибудь в прохладном месте.

Получался напиток необыкновенной вкусноты – мягкий, хмельной, розовый – Илиодор одолевал целый арбуз разом, заедал зелье мякотью, а потом, когда мякоть кончалась, ел арбузные корки.

Полиция, видя, что Илиодор ведет себя как нормальный мужик – пьет, но не буянит, перестала трогать его, взяла подписку о невыезде и убрала стражников, от которых у Илиодора была изжога – когда он их видел, то обязательно хватался за бутылку либо за арбуз. Наливаясь, Илиодор ложился на пол и бормотал:

– Я отрекся от Церкви и Христа, как Бога Духа Святого. Я признаю единого первичного Бога, непостижимо родившего чудодейственное семя прекрасного видимого мира – Язык у него заплетался, едва ворочался во рту, прилипал к нёбу, губы делались алыми, будто он красил их женской помадой, но мысль работала ясно, и вообще в голове светлело от выпивки – Илиодора сбить было трудно, он шел по накатанному пути, часто повторял эти слова, написанные им в отречении. – В жизнь мира Бог не вмешивается. Отречение я подписал собственной кровью. Вы поняли, гады? – Илиодор приподнимался на полу, оглядывал голые, давно уже не беленные известкой стены, кричал: – А ты понял, Гришка? – Взметывал над собою кулак. – Доберусь я до тебя, Гришка, обязательно доберу-усь! Ремней ведь из тебя нарежу! Отречение я подписал своей кровью, кровью отсюда вот, – он тыкал пальцем в запястье левой руки, – отсюда вот брал!

Однажды из Царицына прибыла группа поклонниц Илиодора – очень боевых, горластых, совсем не похожих на обычных прихожанок, их было человек пятьдесят. Полные сил прихожанки, увидев стражников, лежавших в тени забора – это было до того, как полиция помягчела к Илиодору, – решили освободить своего кумира.

Но в драку с полицией не полезешь, полиция все равно окажется сильнее, поэтому они купили два десятка лопат и попытались прорыть к дому Илиодора подземный ход.

Об этом узнал Иван Синицын, заметно похолодевший к бывшему иеромонаху, и донес полиции. Поклонниц Илиодора накрыли вместе с лопатами, ход засыпали.

Но и Синицын вскоре тоже был наказан – Бог наказал, как говорили люди: сытно поужинав, он вдруг схватился за живот и повалился на землю. Долго катался по ней, кричал, потом изо рта у него полезла пена, и Синицына не стало. Почил в Бозе. В медицинском заключении было указано: отравился дохлой рыбой.

А в остальном к Илиодору не было претензий – даже в связи с подкопом, в полиции решили, что влюбленные в красивого Илиодора прихожанки сделали это по собственному разумению, Илиодор здесь ни при чем, – и удивились, когда из Петербурга поступило распоряжение произвести у Илиодора обыск. И не только у Илиодора – у его сторонников тоже.

– Мда-а. Это, видать, в связи с убийством Распутина, – догадались полицейские чины.

Обыски ничего не дали – у Илиодора, кроме пустых бутылок, запаса картошки и арбузов, дареного белого посоха и тряпок жены, ничего не нашли, у его сторонников – тоже.


Распутин стонал, бредил, пытался перевернуться на бок, и тогда его приходилось держать – у Распутина могло остановиться сердце, хотя и крепкое оно было, но работать беспредельно не могло, оно должно было надсечься. Пульс дрожал, температура почти не опускалась – точнее, опускалась чуть, но тут же ползла вверх, к той критической отметке, когда кровь начинает густеть, врачи провели у постели старца несколько ночей.

Если раньше брал верх осторожный тоболец – он боялся принять грех на свою душу, то теперь тюменцы оттеснили врача с «Владимиром» на шее и энергично боролись за жизнь «старца».

Была сделана операция. Операция прошла при свете лампдесятилинеек, наполнивших комнату печным жаром, дышать стало нечем, зажгли все лампы, что были в распутинском доме, еще три лампы взяли у соседей. Завершилась операция успешно. Теперь из Распутина надо было постоянно выгребать гной. Неприятное это дело, но тюменцы не морщились, орудовали слаженно и четко.

Были минуты, когда Распутин с хрипом выбивал из себя знакомые имена: «Пуришкевич… Саблер… Маклаков… Илиодор», потом вдруг всхлипывал со слезою и звал к себе дочь.

– Матреша! – дрожал в воздухе слабый распутинский оклик, и, отзываясь на него, в глубине огромной избы билась, полувоя-полуплача, любимая дочь, рвалась в дверь комнаты, в которой лежал отец, мячиком отлетала обратно и снова на полном бегу врубалась в дверь.

– Папанечка!

Врачи дверь Матрене не открывали: прежде чем ее допустить к отцу, надо было основательно обработать, убрать микробы, проспиртовать – дочка Распутина чистотой не отличалась, но зато отличалась другим – любовью к отцу.

– Пуришкевич, Пуришкевич, – стонал Распутин, облизывая языком сухие, твердые губы, – что же ты, а?

– Государственная дума в полном составе, – усмехался тобольский профессор, – Пуришкевич, Маклаков… Глядишь, и тайну какую-нибудь узнаем. А зачем она нам?

Тюменские врачи молчали, их коллега, прискакавший в Покровское первым, не выдержал, гневно выпрямился. Но говорить тоже ничего не говорил.

А Распутин в бреду действительно часто видел Пуришкевича – лысого, лобастого, с аккуратной бородой, намазанной духовитым маслом, наряженного в военный мундир, с орденом под подбородком, гневного. Распутин и так пробовал приладиться к Пуришкевичу – не хотелось с ним ссориться – и эдак, но все бесполезно, и тогда Распутин в сердцах высказался в одном интервью:

– Пуришкевич ненавидит меня за то, что мне приходится заступаться за евреев и, между прочим, просить о допущении купцов-евреев на Нижегородскую ярмарку. Он не может мне простить, что я помогал многим беднякам-евреям в Сибири и не скрывал этого.

Утром Распутин открыл глаза.

– Где я?

– Дома, у себя дома, батюшка, – ласково произнес тобольский профессор, – в селе Покровском.

– А-а, – произнес Распутин, как показалось собравшимся, разочарованно, шевельнулся и охнул от боли, проколовшей его, недоуменно поглядел на врачей, словно бы спрашивая их замутненным взглядом: «А чего так много вас тут?» Подвигал немного непослушными губами и снова закрыл глаза.

– Спасли мы вас, Григорий Ефимыч, уже в горячке вы были, отчаливали от нашего берега, а мы все силы приложили, чтобы вернуть вас, – громко и четко говорил тобольский профессор, стараясь, чтобы Распутин услышал каждое его слово. – Коллеги из Тюмени особенно постарались, отличились. – Он с добродушным видом покосился на тюменских врачей, подмигнул, тюменцы отвернулись от тобольца, им все больше не нравился профессор с «Владимиром» на шее. – Отличились, можно сказать… Все отличились!

Распутин никак не отозвался на слова тобольца, они, похоже, вообще не дошли до него, у «старца» вновь поползла вверх температура, он начал гореть, снова завскрикивал что-то бессвязно, задергался, пытаясь освободиться от железного жала, воткнувшегося ему в живот, на губах вспухали и лопались розовые пузыри, лоб был потным, розовым, страшным – кровь на лице Распутина смешалась с потом.


Первым сообщение о нападении на Распутина опубликовала газета «День» – та самая, в которой работал Александр Иванович, – прибывший из этой газеты корреспондент оказался самым проворным. Но он уступил место корреспонденту «Петербургского курьера». «Курьер» не жалел денег на новости, и его представитель не вылезал из местного телеграфа. Эта газета дала сразу несколько телеграмм подряд:

«Неизвестная женщина, прибывшая из Астрахани, напала на проходившего по селу Гр. Распутина и огромным солдатским кинжалом нанесла удар в область живота. Оружием задеты кишки». Под телеграммой стояла дата: 28 июня, и время: 14 часов 11 минут.

Надо отдать должное этому корреспонденту. Чтобы повысить интерес к событию и оправдать трату денег на телеграммы, он привирал. У специалистов более позднего периода такие натяжки проходили под видом «художественных обобщений» либо «обобщений сюжетных во имя правды», «реалистических осмыслений» и тому подобного. Корреспондент был грешен, грешил он специально – знал, что в «Курьере» его не накажут.

Вторая телеграмма была более короткая: «Распутин в агонии. Раненый говорит: “Выживу, только страсть как больно”. Священник причастил его. 29 июня, 1 час 55 минут».

Под третьей телеграммой время не было указано: «По распоряжению губернатора у всех в селе отобраны паспорта».

Новость о покушении подняла на ноги Петербург. Другие газеты не смогли ничего дать о происшедшем – только «День», и то в большей степени предваряя события. Статья Александра Ивановича оказалась очень к месту и «Петербургский курьер», взбудораживший светские салоны фразой из второй телеграммы о том, что священник причастил «старца».

– Значит, конец? Значит, не будет Распутина? – плакали зрелые дамы, увешанные бриллиантами, юные, еще только вступающие в жизнь красавицы вторили им.

– Туда и дорога собаке! – угрюмо радовались мужья-рогоносцы.

На следующий день – это было уже тридцатого июня – многие газеты поместили сообщение о том, что в Тобольск выехали «г-жа Головина, фрейлина Вырубова, из Москвы – Л.А. Решетникова». Все три представительницы аристократических семей, сильные мира сего.

Следом за этим сообщением газета «Русское слово» напечатала заметку, под которой стояла дата «30 июня».

«Петербург. По полученным здесь сведениям, Григорий Распутин скончался сегодня в 5 часов 45 минут дня от заражения крови».

Узнать что-либо толком было нельзя, сведения из Покровского запаздывали. Снова зачастили ливни, реки опять вышли из берегов, телеграф работал из рук вон плохо, многие столбы связи были повалены, часть сел оказалась затопленной, люди из домов переселились жить в лодки, взяв с собой то, что можно было взять в руки, – немного продуктов да мыло с полотенцами, все остальное побросали в домах. Хлеб, мясо, одежда были унесены водой.

Даже срочные телеграммы приходили в Россию – сибиряки испокон веков звали европейскую часть страны Россией – с опозданием на полтора-два дня.

В Петербурге, у дома на Гороховой, где Распутин снимал квартиру, волновалась-шумела толпа. Толпа собиралась даже ночью, при факелах, чей свет в темноте бывает очень тревожен, заставляет нехорошо сжиматься сердце; в толпе – разный народ: телеграфисты, рабочие, курсистки, юные барышни из порядочных семей, проститутки, журналисты, старые почтенные матроны, фотографы, крестьяне и, конечно же, филеры. Швейцар, городовой и два дворника держали оборону распутинской квартиры, никого не подпуская к ней, покрикивая на толпу. Глаза у охранной команды – красные, слезящиеся, эти люди почти не спали, и городское начальство уже подумывало, не отрядить ли трехсменную охрану?

Отклики на покушение появились в газетах Парижа и Берлина, русские газеты печатали воспоминания тех, кто хорошо знал Распутина.

О Распутине заговорили как о мертвом…


А Распутин был жив, он вновь очнулся, попробовал приподняться на постели, но упал на подушку, проколотый болью. Просипел через силу:

– Чем я прогневил Бога? – Потом пальцем подозвал к себе врача. К нему подскочил тобольский профессор, готовно наклонился. Распутин пожевал губами и внятно произнес: – Отправь в Петербург телеграмму!

– Кому, по какому адресу?

Распутин повозил пальцем в воздухе – жест был раздраженным, – сжал глаза в щелки, выдавил из-под век слезы, кожа на щеках потемнела, сквозь темноту проступила кирпичная больная краснота, ему было трудно: непрочная ясность, в которой он пребывал, когда очнулся, стремительно уступила место боли, жару, из-под повязки на животе потек густой гной. Гной быстро собрали.

– Эта… эта… – вновь внятно проговорил Распутин и замолчал.

– Что… эта? – Профессор старался ловить каждый звук, срывающийся с губ Распутина.

– Эт-та… Пи-ши сло-ва.

Профессор пощелкал пальцами, требуя бумагу и карандаш, оглянулся нетерпеливо, боясь, что ниточка, которая только что протянулась от Распутина к нему, оборвется, ему подали бумагу и толстый свинцовый грифель.

– Пишу, Григорий Ефимович!

– Какая-то стерва меня заколола?

Записав слова на бумагу, профессор наморщил лоб, сдвинул рот в сторону, словно бы говоря: «Фи!»

– Такой текст и посылать? – спросил он.

– Такой и посылай.

– Будет исполнено, Григорий Ефимович. А адрес какой?

Распутин внятно, словно бы боясь, что этот человек с орденом что-то перепутает или не поймет, по буквам продиктовал адрес. Профессор невольно отшатнулся от постели, лицо его одрябло, обвисло складками – адрес испугал тобольское светило.

– Такую телеграмму да по такому адресу? – прошептал он, едва двигая серыми губами.

– Да!

Через час в Царское Село ушла телеграмма. Царское Село, именно оно испугало профессора, тоболец знал, кто там живет, и чувствовал себя так, будто сейчас в комнату вломятся стражники, завернут ему руки за спину и обвинят в чем-нибудь таком… в чем-нибудь таком – в революционном вольнодумстве, например, или в причастности к бомбистам.

Вечером пришла ответная телеграмма – разливы рек, вывернутые столбы и обрыв линий совсем не были помехой телеграммам, если они шли в Царское Село и были подписаны от имени Распутина или шли из Царского обратно и за ними стояло высочайшее лицо – обратный корреспондент.

Текст был короток: «Скорбим и молимся». Подпись под телеграммой отсутствовала. В сопроводительной графе стоял лишь кодовый номер отправителя. У Распутина, когда ему прочитали телеграмму, заметно улучшилось настроение и понизилась температура.

Вид у профессора стал гордым, даже надменным, словно бы не Распутин, а он получил телеграмму. Тюменские врачи отнеслись к этому безразлично – для них авторитеты не существовали, для них существовало только одно – дело. Операции, перебинтовки, терапия, корпии, лекарства и вообще все, что касалось медицины, а расшаркивание ножкой, политес и «вумные» разговоры – эти атрибуты совсем другой оперы.

Днем Покровское оцепил конный отряд – казаки все-таки прибыли, слухи подтвердились. Казаки были наряжены в новенькую форму, при начищенном оружии, с блестящими ножнами шашек. «Прибывает кто-то из важных, – догадались покровцы. – Иначе к чему такие строгости?» Они не ошиблись – через два часа в Покровское прибыл тобольский губернатор, действительный статский советник Станкевич, не побоялся грязи и дождей, дорожных промоин и паводков, прибыл сам – раз сам, то, значит, такую команду дали из столицы. Нигде не задерживаясь, губернатор проследовал в избу Распутина. Распутин был в сознании, сказал губернатору:

– Садись, милый!

Тобольский врач услужливо придвинул гостю табуретку, губернатор сделал жест рукой, прося его оставить наедине с больным. Высоких гостей Распутин не боялся – видывал и не таких, но тут, оставшись один на один со Станкевичем, почему-то оробел. Наверное, потому, что Станкевич руководил землей, на которой рос род Распутиных, клубень корней уходил в глубину, и если губернатор захочет сделать пакость распутинской семье – сделает ведь, и Распутин, находясь в Петербурге, проглотит этот бутерброд. «Может, и не надо говорить губернатору “милый”?» – засомневался он.

О чем беседовал Распутин с губернатором – неизвестно, только после встречи со «старцем» Станкевич отправил несколько телеграмм в Царское Село и в Петербург и отбыл обратно – губернатора ждала губерния, ждали дела.

Стало известно только, что губернатор распорядился перевезти Распутина в Тюмень и что за «старцем» будет прислан пароход.

Феонию Гусеву тоже было решено перевезти в Тюмень. Распутин хотел было повидать ее и попросил, чтобы Феонию привели к нему, но ни врачи, ни полицейские не разрешили. «Старец» пробовал настоять, но потом махнул рукой: «Не надо так не надо!»

Следователь выжал из Феонии все, что мог, – Феония еще раз, уже не в горячке, а в холодном рассудке призналась, что действовала по наущению Илиодора. «Значит, дядю этого тоже надо арестовать», – решил следователь и написал проект соответствующей телеграммы. Феония подтвердила, что мстила также за сестру-монахиню одного из монастырей Саратовской епархии, Ксению. Насчет кинжала Феония сообщила, что купила тесак у незнакомого черкеса в Ялте.

Ксения в эти дни жила в Жировецком монастыре и пока ни о чем не догадывалась, хотя ощущала внутреннее беспокойство, схожее со странным ознобом, – человек ведь всегда чувствует опасность, какой бы слабой она ни была и сколько бы километров ни отделяло человека от источника беды.

– Миловидная внешность и порывистость Ксении обратили на себя внимание Распутина, – сказала Феония следователю, речь ее сделалась манерной, неживой, – он соблазнил ее.

– А у вас никогда не было с Распутиным… ничего такого? – задал следователь неуклюжий вопрос, помялся – ему было неловко.

Феония промолчала, следователь вопрос повторил, и когда Феония не ответила на него во второй раз, следователь понял, что интересоваться этим рано, и в третий раз задавать вопрос не стал.

Когда к Феонии допустили корреспондента газеты «Утро России», она неожиданно занервничала, натянула на глаза платок, захлебнулась было в слезах, но тут же затихла, а потом истерически, с рыданиями выкрикнула:

– Все равно не жить ему! Не снесут русские люди такого позора!

– Это все Илиодор, Илиодорка, – заявил Распутин вечером, когда ему стало худо, воздух в избе сделался жарким и красным, а люди обратились в горячие тени, – все он, Илиодорка!


Понимая, что его могут арестовать и привлечь к суду, Илиодор сделал защитный ход, прислал в газету «Утро России» длинную телеграмму, которая была вскоре опубликована:

«Хиония Кузьмина Гусева – девица 30-ти лет, очень религиозная, умная, всегда осуждавшая деятельность Гришки, которого она постоянно считала развратником и опасным государственным и церковным преступником.

Она давно высказывала убеждение, что с Гр. Распутиным надо разделаться, как с самым отвратительным гадом.

Узнав от меня о том значении, которое Распутин сыграл в разрушении Царицынского монастыря, она еще более возненавидела его и решила с ним покончить. Она была осведомлена обо всех его развратных делах в Царицыне, которые происходили на ее глазах.

Я видел Хионию Гусеву месяцев 7—10 назад. По ее мнению, расправа с Распутиным – это воля Божья. Она вместе с другими оскорбленными Распутиным девицами хотела разделаться с Гришкой еще в прошлом году, но бродяга Синицын, отравившийся недавно рыбой, известил об этом Распутина, и план не удался.

Если она действительно ранила Гришку, то каждый верующий человек должен благословить ее».

Отправил Илиодор телеграмму в газету и забеспокоился – на душе у него сделалось муторно. Зарубил несколько кур, зажарил их. Потом съездил к отцу, жившему в станице Мариинской, взял у него сеть.

– Рыбы надо наловить, – сказал он, – страсть как жареной рыбки хочется!

Сеть он развесил на заборе, на самом видном месте – так, чтобы вся станица поняла, что Илиодор собирается делать. А поскольку станичники были рыбаками не менее азартными, чем Илиодор, и так же любили жерехов и сазанов, тушенных в сметане, то каждый из них позавидовал бывшему монаху: время-то сейчас самое уловистое, надо бы тоже поехать на дальние озера – если, конечно, есть потаенное озеро, то лучше «на потаенное» – да добыть пару пудов сладкомясой рыбы.

Пока Илиодор готовился к рыбалке, его взяли в разработку. Из Царицына в Петербург, на имя директора Департамента полиции поступила шифрованная телеграмма жандармского полковника Комиссарова: «Сегодня прибыл в Царицын. Пока установлено: Хиония Гусева, девица 36 лет, по профессии шапошница, проживала у своей сестры, Пелагеи Заворотковой. По словам последней, часто бывала на хуторе Большом у Илиодора, причем за последнее время была в первых числах июня у Илиодора, возвратилась через неделю, пробыла в Царицыне два дня. Вновь выбыла в середине июня к Илиодору, имея при себе шесть рублей денег. Более не возвращалась. В делах следствия, ведущегося по делу Илиодора, имеется собственноручное письмо его к Евдокии Скудновой следующего содержания: “Если правда то, что у тебя есть в банке шестьсот рублей, то ты возьми их, пятьсот рублей пошли с Синицыным мне, а 100 рублей возьми себе и скрытно поселись у Поли и Хионушки (т. е. Заворотковой и Гусевой). На твои деньги сделаем первое дело – окрестим Гришку”. По словам Синицына, окрестить Гришку – значит оскопить Распутина. Агентура – сестра, племянница Гусевой и другие лица – отрицает какое-либо знакомство с местными докторами. Илиодор 3-го скрылся. № 584».

Илиодор, вывесив сети на забор, еще не знал, хотя и чувствовал, что на него заведено дело, какой-то хлыщ-следователь снова ковыряется в его жизни, сопоставляет даты, хотя «полицейскую мету» он уже получил – к нему заезжал чин из волостного управления, передал казенный пакет, а уходя, произнес задумчиво:

– Далеко не отлучайтесь, господин Труфанов, только на рыбалку, но не более. Когда поедете и куда, на какое озеро или что там… старицу, ставок, поставьте в известность господина урядника.

Глаза у Илиодора невольно округлились – давно полиция с ним так не обращалась. Кожей своей, спиной, хребтом Илиодор в тот момент ощутил, что вокруг него стягивается петля и ему не дадут ни одного шанса выскочить из нее. Илиодор ускорил свой отъезд и внезапно исчез. Исчез! Тем временем 584-й – он же полковник Комиссаров, проверявший заодно, лечилась ли когда-нибудь Феония Гусева, также добыл точные доказательства того, что за покушением на Распутина стоит бывший царицынский иеромонах.

Ответа Петербурга сотруднику № 584 в деле нет – наверное, его вообще не посылали, информация была односторонней.

Когда Илиодор исчез, полицейские кинулись в станицу Мариинскую, где жили родители Илиодора, донельзя растревожили старика-отца. У него даже руки затряслись.

– Убили. – Старик не выдержал и заплакал. – Сына убили!

Понять что-либо из его плача было невозможно. Полицейские помялись, высмолили по самокрутке и, изрядно натоптав сапогами в избе, ушли. Везде: в степи, на реке, на всех дорогах и тропках – были выставлены заставы: Илиодора надо было поймать во что бы то ни стало – того требовал Петербург и более всего сам министр внутренних дел Маклаков.

Но Илиодор будто в воздухе растворился.

В печати появились первые рассказы о том, как исчез Илиодор. Газеты оказались информированными так же хорошо, как и полицейский сотрудник № 584. Может быть, даже больше – газеты дали точное время бегства Илиодора: «Илиодор бежал 3-го июля в 6-м часу вечера, прошел с версту от хутора, там его ждал воз с сеном» – так сообщил один из вестников, дали такие подробности, которые не знала полиция, явно им их сообщил какой-то наводчик-специалист, казачок с лихими усами и красным от выпивки носом – например, то, что крестьянин с повозкой ждал Илиодора четыре часа в условленном месте. Когда кто-нибудь проезжал мимо, крестьянин делал вид, что чинит телегу, от помощи отказывался, а когда Илиодор появился, то спрятал его в сене и увез в степь. Родным, дескать, Илиодор оставил письмо, в котором сообщил, что в хутор больше не вернется, просил простить его за тайное исчезновение, но обстоятельства сложились так, что оставаться ему на Дону нельзя.

Прошел слушок о том, что перед побегом Илиодор очень боялся расправы – и, видимо, не без оснований. На хуторе могли появиться поклонники Распутина и вздернуть на веревке к потолку – прямо в его же избе. Илиодор настолько боялся этого, что даже дверь своей спальни запирал на два замка. Не говоря уже о входе и сенцах.

Сбрив усы и бороду, Илиодор, по свидетельству газет, переоделся в женское платье и в накидке, с головой, обернутой белым шарфом, появился на ближайшей пристани. Поскольку кругом было полно полиции, Илиодор был вынужден вместе со спутниками прятаться в зарослях, а когда кто-то приближался по малому делу, стыдливо отворачивался и кушал куриные яйца – обманывал, давал показать, что обедает вместе со своим спутником и лишние рты на семейном обеде не нужны.

Со стороны все это выглядело естественно – скромная, стеснительная семья проводит отдых, отмежевавшись от остальных, никому не мешает и просит, в свою очередь, ей тоже не мешать.

Когда подошел пароход – газеты сообщили, что это была «Венера», – Илиодор занял место в общем дамском отделении. Чтобы не быть опознанным, сделал вид, что у него болят зубы, лег на койку и отвернулся к стене, на вопросы отвечал молчанием, тыкал пальцем себе в щеку, показывая: зубы! Болят зубы!

Труднее всего было с туалетом – и эту подробность газеты не обошли стороной: Илиодор не мог появиться ни в мужском, ни в женском отделении, он крепился, сжав зубы.

Когда пассажирский помощник капитана, ведавший на судне аптечкой и обученный фельдшерским навыкам, попытался помочь, унять зубную боль, дама – то есть Илиодор – «недовольно пропищала:

– Ах, отстаньте!»

Помощник капитана через некоторое время пришел снова – ему было жаль страдающую даму.

– Все-таки я попытаюсь вам помочь…

– Нет, – решительно ответил Илиодор.

– Я дам вам йодистой настойки и капель. Это поможет.

– Не надо!

По утверждению газеты, помощник капитана и в третий раз подошел к Илиодору, но Илиодор и в третий раз отказался от помощи.

Некоторые газеты, рассказывая об этом факте, писали, что Илиодору пытался помочь не пассажирский помощник капитана, а пароходный контролер, который параллельно исполнял обязанности фельдшера. Дама, перевязанная платком и лежавшая на полке, извините, задом к нему, показалась подозрительной. И точно, подозрения контролера подтвердились: пароход-то был переполнен, у дамы на руках оказался билет третьего класса, а плыла она во втором. Контролер попытался выселить даму, но за нее вступились соседки-пассажирки, и придирчивый контролер в конце концов вынужден был отстать.

Утром Илиодор прибыл в Ростов, в котором провел целый день, потом поехал дальше. Вот только куда?

Газеты дали два расплывчатых адреса, по которым Илиодора найти было невозможно: Одесса и Кавказ.

Полиция расставила ловушки везде, где только могла – в Одессе и в Баку, в Батуми и Владикавказе, в Тифлисе и Екатеринодаре, даже в Крыму, в Ялте, и там на всякий случай соорудила капкан. Но Илиодор ни в одну из ловушек не попался. Он вообще как в воду канул, словно бы его никогда и не было.


Чиновник для особых поручений при министре внутренних дел статский советник Красяльников представил Маклакову вырезки из французских газет, которые министр передал по принадлежности в Департамент полиции, а в этом ведомстве другой аккуратный чиновник подшил в дело.

«Распутин, по-видимому, умер. Любопытна личность бандита. Умер человек, имевший необыкновенное влияние в России», – в один голос заявило несколько французских газет.

А Распутин был жив, он жил, болтаясь между небом и землей, крепкое, жилистое тело его не хотело сдаваться, гной сочился из раны не переставая, тек, будто вода из крана. Распутин мучился, стонал, хватал черным ртом воздух, находился почти все время без сознания, но когда врачи заговорили еще об одной операции, на этот раз более серьезной, он, словно бы что-то чувствуя, открыл мутные, воспаленные глаза и облизнул языком сухие губы.

– А вы меня не зарежете?

Голос его был таким, что у врачей по коже невольно пробежали мурашки, даже у опытного тобольского профессора, отмеченного высоким орденом, кадык покрылся гусиной сыпью. Они тревожно переглянулись и на вопрос не ответили – непонятно было, в сознании находится Распутин или нет. Тогда Распутин повторил вопрос – он был в сознании.

У постели теперь круглосуточно дежурила Ангелина Лапшинская – ей Распутин доверял, – которую журналисты, осевшие в Покровском, почему-то упорно величали Аполлинарией.

Были получены сочувственные послания от министра внутренних дел Н.А. Маклакова, министра иностранных дел С.Д. Сазонова и других высоких лиц. Знаменитый борец Иван Заикин прислал телеграмму: «Молю Бога об укреплении Вашего душевного и физического здоровья».

К телеграммам Распутин отнесся равнодушно – они никак не облегчили его боль, да и не до них было.

Распоряжение губернатора о том, чтобы «старца» перевезли в Тюмень, не было выполнено, пароход «Ласточка», зафрахтованный для этой цели, простаивал – Распутина в таком состоянии везти было нельзя. Но и оставлять его в Покровском тоже было нельзя: дом – это не больница, дома даже дети мешают.

– Век бы вас не видел! – в жару, с закрытыми глазами, едва дыша, цыкал на детей «старец». – И тебя, жена!

Феонию Гусеву, в отличие от Распутина, благополучно перевезли в Тюмень, поместили в отдельную камеру. «Даже тюрьма для тебя – персональная», – подчеркнул следователь. Феония вновь замкнулась в себе, перестала говорить, к еде не притрагивалась, сутками лежала на койке и, не мигая, смотрела в потолок.

Следователь засомневался: в своем ли уме Феония? Вызвал врачей для освидетельствования. Врачи нашли у Феонии совсем не то, что ожидал следователь, – чахотку. С головой у нее все было в порядке – допекли обычная подавленность, безразличие, нежелание жить. Легкие у Феонии догнивали, и суди ее, не суди, дорога у Феонии была одна – в деревянный ящик.

Было от чего озадачиться молодому следователю, он даже похудел от неожиданного известия.

Газеты – не только петербургские и московские, а всей России – начали наперебой печатать афоризмы, цитаты, высказывания, ругань Распутина: Распутин сделался куда более популярным, чем до покушения.

Речь у него была, конечно, особая, ни на что не похожая, корявая, очень заковыристая и убедительная – он иногда умел найти и ввернуть такое словцо, которое не мог отыскать даже заядлый книгочей; при всей своей корявости речь Распутина была красочной.

Петербургские поклонницы, плача, переписывали в свои альбомы афоризмы Распутина – они верили газетам, думали, что кумир их умер, но кумир еще держался, хрипло дышал и цеплялся за жизнь.

«Великое дело – быть при последнем часе больного: увидишь смерть болящего и невольно помянешь мирскую суету и получишь две награды; посетишь больного, и в это время земное покажется обманом, просто сеть беса».

Вроде бы и бессмыслица, но смысл в этой рубленной топором, сплошь в занозах фразе есть. Вообще-то, Распутин это вроде бы о самом себе сказал.

«И явится страх, и видишь – друзья остаются, скажешь себе: где и куда все земное? И помянем даже молодость и юность, потому что смерть не спрашивает ни старости, ни молодости, ни мужества, и ни быстроты ног, и ни знатности иереев и епископов, и знатницы нипочем, и откуп не имеет цены».

А вот еще одно высказывание, очень любимое юными гимназистками, с надеждой смотрящими в будущее: «Потешные, как ангелы между херувимами, – смотришь вот и видишь в юношах, как они показывают в себе будущую защиту всех нас. Только бы в них сохранить веру. Эти потешные, что стена каменная, где мы за ней спрячемся.

Когда потешные идут, то на них с умилением смотришь, и без слез нельзя. Великое торжество от них получается».

Барышень приводил в восторг не только образный строй распутинских афоризмов, а и слог, стиль – сами они никогда бы не смогли так высказаться и тем более так написать.

Из Петербурга в Покровское прибыл знаменитый доктор Гагенторн – сердитый человек, известный, как и Распутин, – покровцам сказали так – самому царю и царице: бывало, он шикал на них, а к премьеру Горемыкину вообще открывал дверь ногою и кричал на него. Опытный врач, ничего, кроме медицины, не признающий, Гагенторн, прежде чем осмотреть Распутина, вытолкал под лопатки тобольского профессора сердитым криком:

– Пошел вон! Шаркун паркетный! Нечего тебе тут делать! Понавешал тут на себя! Вместо ордена лучше бы стетоскоп повесил!

Состояние Распутина он нашел не совсем уж безнадежным, но ниже удовлетворительного и велел готовить «старца» к отправке в Тюмень.

– Среди мух ему лучше не станет! – Гагенторн брезгливо поджал губы. – Развели тут мух!

На пристань Распутина надо было нести на руках – мягко, без рывков и раскачивания, в селе нашли солдатские носилки, привезенные еще с японской войны, подготовили их.

Через сутки Распутин почувствовал себя лучше, с глаз его сползла мутная красноватая пленка, и лицо перестало дышать жаром. Ему сообщили, что покушение действительно организовал Илиодор, он – главный закоперщик, а Феония – почти никто, седьмая спица в колеснице, обычная исполнительница. Главный закоперщик Илиодор утек невесть куда. «Старец» неожиданно приподнялся на подушке и хрипло, с клекотаньем рассмеялся:

– Значит, бежал Илиодорка? – Похоже, он не верил, что Илиодор, Божий человек, может сам докатиться до убийства. – М-да. Значит, суда испугался, арестуют, думал. Давно я его знаю, давно… Приятели когда-то были, да он зазнался сильно. Стал с нехорошими просьбами приставать, а тут еще от Бога, от паствы отказался… Да и сам от себя, пожалуй.

Настроение у Распутина поднялось.

Газета «День» без всяких комментариев опубликовала найденный где-то распутинский автограф, клочок бумаги, на котором крупными, корявыми, знакомыми многим буквами было выведено с ошибками: «Ежели прощать собаке Серьгу Труганова, то он, собака, всех съест».

Труфанова Распутин звал Тругановым.

– Кто это тут регочет? – прорычал Гагенторн, входя в комнату.

Распутин оробел:

– Я.

– А ну, на место! – как на собаку, прикрикнул Гагенторн, и Распутин покорно повалился на подушку. – Распущенность вселенская! – прорычал Гагенторн. – Что хочу, то и ворочу! Хочу – болею, хочу – встаю, хочу – водку вместо лекарств трескаю. Лежать надо, ле-жать!

Когда в дом втащили носилки и хотели на них уже было положить Распутина – пароход «Ласточка» продолжал готовно дымить новенькой черной трубой у берега, посапывал, постанывал водоотливкой, на землю с борта был сброшен широкий, специально сколоченный трап, – Митя вдруг насупился, на глазах его выступили слезы, а длинный, хрящеватый, как у отца, нос, испятнанный запоздалыми весенними конопушками, покраснел и украсился крупной каплей.

– Ты чего, Мить? – спросила у него мать.

– А вот! – Митя ткнул рукой в носилки.

– Чего «вот»?

– Не верю я в их!

– Почему?

– Старые они!

– Ну, это легко испытать, – сказала Прасковья Федоровна. – Счас! – И велела двум дюжим мужикам поднять носилки. Те исполнили приказание.

– Ложись! – велела Прасковья Федоровна сыну.

– К-куда? – не понял Митя.

– На носилки, дурак. Плюхайся на них смелее!

Она сделала рукой решительный атаманский жест, Митя стер с носа каплю, попробовал лечь в носилки, но это было все равно что с печки прыгнуть в брюки: прыгай не прыгай, а все равно ногами в брючины не попадешь, и Распутина велела мужикам опустить носилки на землю.

– Ложись!

Митя покорно лег на носилки, вытянул ноги и закрыл глаза. Длинный его нос сделался еще длиннее.

– Подымай! – скомандовала Прасковья Федоровна, и мужики потянули носилки за ручки вверх. Раздался треск, Митя охнул и провалился сквозь носилки на землю, закричал благим матом, потом выскочил из-под носилок и начал хватать обескровленным ртом воздух.

– Тятю опять хотели убить! Покуше-е-ние-е! Мужики недоуменно хлопали глазами, держа в руках обломки носилок. Вообще-то, такое падение могло закончиться для Распутина плачевно. Срочно были вызваны плотники, для которых соорудить новые носилки было делом плевым. На подворье Распутина застучали молотки. Через два часа новые носилки были готовы, но факт, что Митя рухнул со старых прогнивших носилок на землю, вызвал новую волну разговоров. Люди начали судачить о том, что даже если Распутин и выздоровеет, жить ему все равно придется недолго, его все равно достанут, может быть, достанут даже здесь, в Покровском, пока он валяется в постели, достанут на пристани, где будут служить молебен, – возьмут и жахнут с ближайшей сосны жаканом, а если не достанут в Покровском, то достанут в Тюмени.

На пристани собралась большая толпа: старые солдаты, увешанные крестами, нищенки, дамы в дорогой модной одежде, юродивые со слюнявыми ртами, золотушные малолетки и представительные господа в котелках, гимназисты и унтеры, белошвейки из Тобольска, приехавшие сюда, как на экскурсию, и тайные агенты полиции. Полицейских в мундирах тоже было много – везде блестели пуговицы, золотые темляки и серебряные погоны, брякали ножны шашек, и слышался звон шпор – наиболее франтоватые чины полиции украшали свои сапоги звонкими шпорами. Цок-цок-цок – в такт шагам раздавался сладкий малиновый звон.

Стонущего Распутина принесли на берег, носилки поставили на специальный помост – проворные плотники успели сколотить и помост. Бледный, с темными пятнами на щеках – по всему лицу пошла порча, – Распутин со стоном приподнялся на подушке, прошептал несколько благодарных слов.

– Пророк ты наш! – заревели люди. Женщины заплакали. – Не уходи!

Распутин растроганно помотал головой. Жена поправила на нем солдатское одеяло – другое в больницу не годилось, одеяло все равно пойдет на выброс, и рослый красивый дьякон взмахнул кадилом, обдав собравшихся душистым дымом, загудел так мощно, что толпа разом умолкла – голос дьякона размял, раздавил все другие голоса, вперед выступил седой представительный батюшка. Молебен начался.

Через час пароход «Ласточка» отошел от берега.

Из Санкт-Петербурга в Тобольск, начальнику жандармского управления поступила депеша, в которой в довольно резких выражениях указывалось на то, что начальник управления непростительно редко и с большими опозданиями докладывает о состоянии здоровья Распутина.

Полковник из Тобольска, оправдываясь, писал в секретном донесении, что считает своим долгом доложить следующее:

«…г. Тобольск отстоит по почтовому сухопутному тракту от села Покровского в 177 верстах и до г. Тюмени – 255 верст (водой еще дальше – 267 и 417 верст). Траст этот (сухопутный) в настоящее время почти закрыт ввиду небывалого в этом году разлития рек Западной Сибири и совершенной порчи вследствие этого дорог и мостов. Тракт этот был так затоплен водой, что только две станции можно было проехать на лошадях, остальные только на лодках.

Почта в настоящее время перевозится водой на пароходах Северо-Западного общества пароходства и торговли, но пароходы этого общества совершают рейсы чрезвычайно неправильно и неравномерно, так что почта получается не каждый день, а раз в два, три, а иногда в четыре дня».

Газеты сообщили, что Илиодору предъявлено обвинение по статье 102-й Уголовного уложения, но Илиодора по-прежнему не могут найти; по одним слухам, он два дня пробыл в Одессе, а потом уехал на Кавказ, по другим – ушел в Крым, по третьим – вообще бежал за границу и сейчас со вкусом поглощает в парижских ресторанах садовых улиток под названием «эскарго».

Гусева лежала в тюремной больнице. У нее – рвота, повышенная температура, она ничего не ела, по ночам не спала, лежала неподвижно и смотрела в одну точку.

Неожиданно возникла монахиня Ксения, в миру Гончарова. Ксения подала прошение саратовскому прокурору, стараясь облегчить участь Феонии Гусевой, защитить ее, но защита эта была слабой, шеф саратовской губернской прокуратуры даже не принял его.

Распутин, очнувшись, тоже обратился к властям с просьбой освободить Феонию – понимал, что вреда она ему больше не причинит, а, освобожденная, может из противников обратиться в сторонники, и тогда он здорово умоет этого петуха Илиодорку. Распутинское ходатайство также было оставлено без внимания, вот ведь как – даже распутинское ходатайство! Видать, какие-то очень высокие лица затеяли свою игру – какие именно лица, никто не мог вычислить.

Фрейлина Вырубова, которая, если верить газетам, отправилась в Тюмень к Распутину, до места назначения не добралась; в мире происходили какие-то очень тревожные превращения, расположение звезд было недобрым, отцы начали отказываться от детей, мужья от жен, друзья от друзей, соседи от соседей, пахло порохом и свежим пеплом, отблески пламени появились в разных углах земли Российской – то тут, то там загорались дома; вполне возможно, что и Вырубова отреклась от Распутина и кляла его где-нибудь в екатеринбургском соборе, склонившись к ногам очередного святого.

В Санкт-Петербург отправился покровский крестьянин Старчев, свидетель покушения. По мнению «Московской газеты», Старчев должен стать «самой популярной личностью» – его затаскают по салонам, по квартирам и дворцам, не говоря уже о том, что газетчики выжмут из покровского чалдона все соки.

Полиция начала тщательно проверять письма – по всей России, не только в Москве и в Петербурге, не только в городах, связанных с Распутиным. Из Туркестана поступило сообщение, что бдительный полицейский цензор-нюхач засек крамолу в одном из писем.

Письмо то было адресовано Вере Николаевне Рубах. Бдительный нюхач увидел опасность в следующих словах: «Дорогая тетя Верочка! Только что узнала об убийстве Распутина, это хорошо, а то была бы революция, он делал невероятные вещи. Твоя Оля».

Полицейских не испугали слова «убийство Распутина» и то, что ото хорошо», – испугало слово «революция».

Пошла разработка письма: кто такая тетя Верочка, то есть Вера Николаевна Рубах, чем она дышит и занимается, уж не связана ли с социал-демократами и бомбистами, и кто такая Оля? Может быть, курьер из города Берна или Стокгольма?

Перемен было много. Санкт-Петербург получил новое имя – Петроград. Антигерманские настроения в народе росли необычайно быстро, антиромановские – тоже: Россия больше не хотела терпеть царя Николая, хотела видеть царя другого.

По поводу находки туркестанского нюхача начальник отделения по охранению общественной безопасности и порядка в Петрограде (слово «С.-Петербург» было зачеркнуто, вместо него на машинке отбито «Петроград») сообщил: «…автором документа за подписью “Твоя Оля” является временно проживавшая в г. Петрограде, в доме 2, кв. 8, по Манежному пер., жена штабс-капитана лейб-гвардии Павловского полка Ольга Николаевна Туторская – 32 лет. Туторская проживала в означенном доме вместе со своими детьми в квартире своего тестя, генерала от артиллерии, почетного опекуна Ник. Ник. Трегубова, дочь которого, адресатка документа, Вера Николаевна, находится в замужестве за полковником, комиссаром поземельно-податной комиссии Николаем Бронеславовичем Рубах, 51 года, проживающим в Ташкенте».

Вроде бы ничего опасного, все названные лица – достопочтенные граждане государства Российского, но полицию сейчас пугало все, она реагировала даже на уличный свист, не говоря уже о свисте полковничьем или генеральском.

В Тюмени за газетами выстраивались очереди не меньшие, чем за дешевыми восточными сладостями, которые хотелось отведать всем, да карман не позволял покупать дорогие, за дешевыми же выстраивались «хвосты» длиною в километр. За газетами, где сообщалось о состоянии здоровья «старца», стояло столько же людей.

Появились спекулянты, которые покупали газеты по обычной цене – оптом, пачками, а продавали по рублевке за штуку. Барыш на этом имели немалый.

Народ бурлил. Тюменцы пили и плакали, размазывая пьяные слезы:

– За что же нашего Ефимыча-то?

Наиболее буйные орали:

– Смерть этой самой… как ее? Убивице! Давайте зарежем ее! А «убивица» на события никак не реагировала, на вопросы больничного персонала не отзывалась – возможно, снова ожидала вызова к следователю.

Еще тюменцы на все лады ругали председателя Союза – Михаила Архангела Пуришкевича, который позволил себе обидеть «их Ефимыча».

– Ух, гад! Ну, Пуришкевич! Лысину сапожной ваксой начистим и обольем горячим варом! – грозились буйные чалдоны, собираясь в трактире под предводительством владельца сундучно-ящичной торговли Юдина.

В газетах уже пошли материалы о сараевских погромах, но эти материалы мало волновали сибиряков, их волновали сообщения о Распутине. Сараево – это далеко, за морями, за долами, а Распутин рядом.

Войной запахло еще сильнее.

Едва Распутина перевезли в Тюмень и сделали перевязку, как ему стало хуже, «старец» приподнялся на своей постели и упал. Врачи кинулись к Распутину, он был недвижим и вроде бы уже не дышал.

– Сердце отказало! – констатировал один из врачей. Распутин, реагируя на его слова, открыл глаза. Столичная газета «Речь» в тот же день поместила сообщение, что Распутин был перевезен в больницу в Тюмень, где ему произвели операцию, «после операции раненый потерял сознание и в 6 часов вечера скончался».

Великосветский Санкт-Петербург – извините, великосветский Петроград – снова завыл от горя (впрочем, некоторые от радости).

Тюменский врач Владимиров сделал Распутину вскрытие брюшной полости и обнаружил, что воспалилась задетая тесаком брыжейка.

Через день великосветский Петроград узнал, что Распутин жив, и перестал выть. Но… «Опасность рокового исхода не устранена» – такую телеграмму поместил на своих страницах «Петербургский курьер».

Буквально следом «Петербургский курьер» поместил еще одну телеграмму, срочную:

«Ночью повысилась температура. Как передают лица, находящиеся у постели больного, Распутин крайне подавлен полученной им телеграммой из Петербурга о сербско-австрийском столкновении».

Когда Распутину прочитали эту телеграмму, он вяло пожевал ртом, попросил промокнуть ему мокрый лоб.

– Все равно не верю, что мы с германцем схлестнемся! – сказал он.

– Так развивается же сюжет! Развивается! – резким голосом произнес Гагенторн. – Кто ему может помешать? Я? Вы? Вряд ли, батенька! Не дано.

– Я должен помешать. – Распутин перестал жевать ртом, Гагенторн в ответ только хмыкнул. – Если хватит сил, – сказал Распутин.

– Вот именно! – Гагенторн снова хмыкнул. – Если хватит сил!

– И если буду жив!

– Угу, по знаменитой толстовской формуле: ЕБЖ – если будем живы! Но события раскрутятся так, что никто никого даже спрашивать не станет. Кашу эту варят не люди – государства. А для государств все мы – маленькие мошки.

– Верно, – произнес Распутин и закрыл глаза.

Следующие телеграммы «Курьера» были тревожными: «Жар повысился. Распутин все время находится в бреду. Опасаются последствий. Родные в отчаянии».

«Состояние плохое. К Распутину не допускают никого, даже родственников. Распутин снова обратился к властям с просьбой прекратить дело против Феонии Гусевой, которая сейчас лежит больная в тюремной больнице».

Что ощущал Распутин к Феонии? Ненависть, обиду, раздражение, злость, желание унизить, раздавить ее – хотя бы этим ходатайством, с которым он обратился к губернскому начальству. Или досаду, что вот так просто, ни за что ни про что попался, дал заколоть себя? Ну будто чушку перед рождественскими праздниками! Или в Распутине, когда он думал о Феонии, шевелилась тоска, откуда-то издалека накатывало прошлое, из прозрачной темноты возникало красивое, точеное лицо молоденькой монахини, которую он бил по щекам, требуя покориться, и дважды, не выдержав, ткнул кулаком под грудь, в разъем ребер, и злорадно усмехнулся, услышав, как у монахини перехватило дыхание и хрустнули кости.

Да, прошлое сжимало его клещами, Распутину многое хотелось переделать в нем, да, к сожалению, не дано было: оком он все видел, да зубом укусить не мог.

– Не могу, – страдальчески вздохнул Распутин, не открывая глаз, и повозил головой по подушке, – и грешен, и жалок, и слаб… кто я? Обычный человек!

Обычный человек часто бывает и грешен, и жалок, и слаб, но случается иногда такое, что жалость, слабость, душевная квелость, пороки и грехи, собранные вместе, производят гремучую реакцию – и слабый человек превращается в зверя, в гиганта, способного оглоблей сокрушить или хотя бы перевернуть мир. Распутин подозревал, что он принадлежит именно к этому разряду людей, и если бы ему дали оглоблю подлинней, он точно бы перевернул землю. Впрочем, он и так многое перевернул. Ну кто бы в его Покровском мог предположить, что простой мужик Гришка, сын Ефимов, будет сидеть за одним столом с самим самодержцем?

А Распутин сидит. И рассказывает, как угрюмые бородатые чалдоны бьют белку одной дробиной. Дело это тонкое, надо, чтобы дробина попала белке точно в глаз.

И заметьте, белку бьют не пулей, а обычной дробью, полным патроном, в котором дробинок этих, может быть, целая сотня, и если весь заряд попадет в маленького зверька, то в худшем случае рыжая шелковистая шкурка его превратится в сплошную дыру, а в лучшем – в решето. Но чалдоны стараются стрелять так метко, что из сотни дробин только одна попадает в белку и поражает ее точно в глаз – дырок лишних не делает, а там, где глаза, там уже есть дырки естественные, и это допустимо.

Царь любит такие рассказы. И царица Александра Федоровна любит. И царенок Алексей, к которому Распутин питает слабость – как увидит его, так в груди рождается невольное тепло и в висках возникает тепло, вызывает жалость: за что же природа так неласково обошлась с этим милым пареньком? То он хромает, то ни с того ни с сего у него подскакивает температура, то вдруг царапина никак не хочет заживать – все сочится, не засыхает, то голову начинает сжимать железным обручем…

Сам Распутин чувствует в себе силу, которую дал ему Симеон Верхотурский, силы этой у Григория раньше не было, а сейчас есть, он начал ее ощущать: проведет руками по голове Алексея – и у того болей как не бывало, улыбается паренек, сияет глазами. Боль Григорий может утихомиривать и на расстоянии, и не по телефону…

Распутин снова впал в больную одурь – видел себя сидящим на сундуке с грехами, чистенькую скатерть перед собой и Симеона Верхотурского, Симеон требовал, чтобы Григорий выложил свои грехи на скатерку, пересчитал, а Распутин сопротивлялся. Тогда Симеон пригрозил, что лишит его святого дара, и Распутин, не выдержав, заплакал, что нужен царю с царицей до тех пор, пока умеет делать то, чего не умеют другие, как только лишится этого дара, то лишится и их благосклонности. Впрочем, царя он и в грош не ставил, но главным для него был не царь, а царица, – мужик и командир в романовском доме… Когда Распутин отплакался, Симеона уже не было – святой человек исчез!

– Где я? – слабо прошептал Распутин и ничего не услышал в ответ. Плавали только перед ним красные и зеленые воздушные круги, совершенно невесомые, как облака, цеплялись друг за друга, среди кругов этих Распутин увидел людей, пригляделся к ним – знакомых лиц не было, люди были чинные, приветливые, над головами у них плавали небольшие золотые колечки. Распутин понял – святые. И еще понял, что он умирает. – Разве я умираю? – неверующе прошептал он и по-настоящему испугался: а ведь действительно умирает!

Неожиданно он услышал тихий, ясный голос и не сразу понял, что говорит Симеон Верхотурский:

– Прости всех, на кого имеешь зло, Григорий!

– Прощу, – пообещал Распутин.

– И молись, молись, молись все то время, что тебе осталось жить!

– Будет исполнено!

Наверное, поэтому он ходатайствовал перед губернскими властями, чтобы смилостивились над Феонией. Илиодорку тоже надо было простить. Очнувшись в очередной раз, Распутин спросил:

– А что Илиодорка?

– Пока в бегах. Не поймали.

– Охо-хо. Где хоть бегает-то?

– Одни говорят – на Кавказе, другие – в Крыму.

– Ладно. – Распутин вздохнул.


В Департаменте полиции появился секретный агентурный документ, добытый сотрудником, внедренным в редакцию «Волго-Донского края» – газеты, издававшейся в Царицыне. В редакцию неожиданно пришло письмо от Илиодора – собственно, это не письмо было, а статья, хоть и наспех написанная, но пространная, с подробностями, со своей сюжетной линией – все-таки у Илиодора имелся литературный дар.

Секретному агенту удалось снять копию не только со статьи, но и с записки, положенной в конверт. «По написании статья за спехом не прочтена. Могут быть всякого рода ошибки, описки. Прошу исправить. Илиодор».

В записке было указано место, где сейчас пребывал Илиодор: Норвегия, город Христиания <cм. Комментарии, – Стр. 163…Норвегия, город Христиания…>. Вон куда занесло беглого монаха! Его ищут на Кавказе, в Одессе, говорят, чуть не поймали – еле удрал проповедник, привычно переодевшись в дамское платье, буквально из рук полиции выскользнул, и то благодаря полоротости какого-то унтера, а он – в Норвегии!

Статья называлась: «Мытарства злополучного беглеца». «Почему, когда, как и куда совершилось бегство?» – спрашивал сам себя Илиодор и пространно отвечал на этот вопрос. Сотрудники в редакции схватились за головы – это какая же удача подвалила! Всех в России обыскали, даже блистательных петербургских репортеров! Всех заставили умыться! Редактор на радостях заказал в ресторане стол для всех сотрудников, хотя еще не предполагал, что с публикацией у него возникнут трудности и он не раз обругает Илиодора – лучше бы монах не присылал свою статью! Илиодор писал:

«За границей, в иной земле, когда нет около тебя человека, с которым ты мог бы побеседовать час-другой на родном языке, как охотно перо просится в руки и быстрее и ладнее скользит по бумаге…

Я воображаю, сколько разной разности, порой причудливой и странной, напечатали газеты разного направления по поводу моего бегства.

Воображаю только, но не знаю, потому что я с 4 июля, то есть с того дня, в который полиция открыла мой побег из “Новой Галилеи”, и до сегодня не читал ни одной газеты. Не читал отчасти из тактических соображений – был в дороге, а потому не желал обращать на себя чтением газет лишнего внимания публики. Не читал еще и в силу сложившихся неблагоприятных условий: мне пришлось более путешествовать по иным землям – Финляндия, Швеция и Норвегия, где русских газет и днем с огнем не сыщешь, а иностранных газет я, по незнанию мною иных языков, читать не мог».

Кстати, именно в это время «Петербургская газета» опубликовала заметку «По пятам за Илиодором»: «Илиодоровцы получили известие, что Илиодора в Одессе едва не поймали. Илиодор поспешно выехал на Кавказ».

А в Царицыне в те дни появился мрачный вислоусый человек в лаковых туфлях и узких, в яркую полоску брюках. Он зашел в церковь, где молились илиодоровцы, впустую поцыкал зубом, выражая свое отношение к молитве, толкнул локтем пышную старуху Никитину – вдову купца:

– За кого, бабка, молишься?

– За хорошего человека, чистого и святого – за Илиодора.

– За монаха, что ль?

– Ну!

– Молись, молись! Его скоро на виселицу поведут.

– Окстись! За что?

– Аль не знаешь?

– Его что, поймали?

– Два дня, как уже словили!

– Ах-ха! – Бабка в ужасе вскинула накрахмаленные юбки и чуть не повалилась на пол.

– Повесят, бабка, это уже решено! Один вопрос только открытый остался: за ноги или за шею?

– Ах-ха! – У старухи Никитиной перехватило дыхание. Народ, собравшийся в церкви, заволновался – в собор словно ветер ворвался; сообщение, принесенное вислоусым одесситом, повергло богомольцев в уныние.

А Илиодор, оказывается…

«Я убежал за границу, – сообщал Илиодор, – сейчас живу в столице Норвегии, Христиании, в гостинице «Internationale».

Далее Илиодор признавался: «Скажу откровенно, что к покушению на убийство “старца” Распутина я совершенно не причастен.

Одно время мне было даже известно, в какой форме мои почитатели хотели наказать этого гада: именно они собирались просто-напросто отрезать у “старца” детородный член, отрезать за то, что “старец” кощунственно проповедовал и проповедует, что он-де своим членом снимает у женщин блудные страсти и изгоняет у них блудных бесов. Собирались, но не сделали потому, что их намерения открыл “старцу” некий предатель-бродяга И. Синицын; недавно, как бы в наказание за это, он отравился тухлой рыбой.

Кощунственное и отвратительное учение о снятии с женщин блудных страстей через плотское совокупление “старец” неоднократно приводил в дело, что доподлинно известно мне, и с моих слов, а может быть, и со слов других, и притом пострадавших от старческих ухищрений, известно было и многим моим почитателям».

Я представляю, как это покоробило редактора «Волго-Донского края» – газеты той поры были целомудренными, и напечатать слово «член» было так же неприлично и кощунственно, как и громко выругаться матом на званом балу, в присутствии света и государя. Как ежился редактор и втягивал голову в плечи, подслеповато щурился и промокал платком глаза – все это было, было! – сомневался в публикации и подсчитывал собственные капиталы на тот случай, если придется уйти со службы, – хватит ли денег на жизнь?

Это была задача не только для трусоватого редактора «Волго-Донского края», которого мог съесть даже попечитель городской гимназии, это была задача для редактора крупной газеты – столичной либо московской. Трудно было решиться на такую публикацию, и я не знаю, решился редактор или нет – во всяком случае, эту статью в «Волго-Донском крае» я не нашел.

Далее Илиодор завел речь о Феонии Гусевой: «Я давно видел Гусеву, кажется, что еще в прошлом году, в октябре месяце. О том, что она могла наказать Гришку и наказала изрядным образом, я ничего не знал, не мог предполагать.

Ф.К. Гусева как истинный герой, вполне самостоятельно, без всякого науськивания с моей или с чьей бы то ни было стороны решилась сделать то, о чем мечтала и что в глубине души собиралась сделать.

Она дала Гришке решку. Она хотя и не убила его – это к лучшему, которое откроется после, – но она своим делом обратила внимание России и всего цивилизованного мира на эту грязную, черную, но великую историческую личность. Великой исторической личностью считаю Гришку не я один, но такие авторитеты мыслящего мира, как писатели Пругавин, Чириков <cм. Комментарии, – Стр. 166…писатели…>, Горький. Я об этом с ними недавно обстоятельно беседовал».

Далее Илиодор оправдывал Феонию, более того – благословлял, говоря, что покушение на Распутина – вещь не уголовная, она – совершенно иного толка, это поступок нравственный, дело это правое. Илиодор в послании специально подчеркивал, что готовит Феонии в защитники лучшего в России адвоката – об этом он уже договорился с «одним славным русским писателем» и не только со «славным русским…» – Илиодор был уверен, что его поддержат в России многие: не должен царем командовать мужик, не должен навоз решать, быть войне или не быть, закрыть медные шахты на Урале или, напротив, ткнуть в них пальцем, нажать на рычаги и увеличить выработки втрое, не должен раб советовать, как есть лягушек и устриц аристократу, и сам он не должен есть лягушек – царю царево, а мужику мужиково.

Илиодор завидовал Распутину. До стона, до слез, до крика. Не было бы Распутина – Илиодору жилось бы лучше.

Говоря о причинах, которые заставили его броситься в бега, Илиодор написал, что первым толчком было вручение ему обвинительного акта. «По этому акту я предавался суду Новочеркасской судебной палаты как погрешивший по 73-й статье Уголовного уложения (кощунство), по 74-й статье (богохульство), по 103-й статье (произнесение оскорбительных о Государе Императоре и Особах Царского Дома выражений с целью возбудить к ним неуважение среди служащих), и с угрозой предать меня суду по 102-й статье за образование преступного сообщества, поставившего себе целью учинение террористических актов».

Уж что-что, а такую вещь, как терроризм, бывший революционер Илиодор никак не мог применить к самому себе. Он вообще не мог представить себя в роли громилы, швыряющего под колеса кареты бомбу и расстреливающего из револьвера жандармов, как курей. Илиодор мог выругать наглеца, мог проклясть отступника, мог закрыть дверь перед бывшим десятником Синицыным, мог не подать милостыню настырному нищему, но бомба, револьвер и черная наглазная повязка – это уж слишком! Он давным-давно от этого отказался.

Илиодор жаловался также, что полицейские мешали ему работать. Он решил написать книгу о Распутине, рассказать всем, что это за проходимец, а писать ему не давали – в каждой канаве, под каждым кустом, под плетнями и заборами сидели шпики. «Маленький донской хуторок по количеству полицейских чинов напоминал пограничную заставу», – подчеркнул Илиодор.

Как-то к Илиодору приехали из Царицына две чинные старушки. Он усадил их за стол, выставил еду – что было, то и выставил, но накормить не успел – явился надзиратель Забураев – толстый, краснолицый, потный «коллежский генерал». Забураев себя величал «коллежским генералом», нравилось ему сочетание слов «коллежский» и «генерал»!

– Ты чего тут, Илиодор, учредительное собрание развел? – заорал надзиратель.

– Прошу мне не «тыкать»!

– Большевицкая агитация! Пропаганда! Публичное собрание! Запрещаю! – Забураев выдернул из ножен саблю и с обнаженным клинком застыл у стола.

Бедные старушенции затряслись от страха. Тогда Илиодор, едва владея собой, взял со стола мясо и хлеб, крынку с молоком и переместился в другую комнату – подальше от Забураева, пусть стоит себе с шашкой! Забураев переместился следом и выкрикнул что было силы:

– Большевицкие крысы! Маевки здесь проводите!

Старушки от этих слов позеленели:

– Свят, свят, свят!

– Ма-алчать! – Забураев взревел, стекла в «Новой Гали-лее» жалобно задзинькали, а с ближайшего дерева кувырком махнула вниз слабонервная ворона – от крика у нее остановилось сердце. – Документ! – прокричал Забураев и ткнул пальцем в старушку, сидевшую к нему ближе всех. – Говори, как твоя фамилия!

Хоть и хрупок был Илиодор – кость тонкая, нежная, как у девицы, кожа прозрачная, – а силы у него хватило, чтобы схватить Забураева за воротник и вытолкать взашей из хаты. Начищенную шашку – личное оружие полицейского, которое Забураев не раз целовал, клянясь в верности российскому самодержцу, Илиодор выбросил следом. Отметил, что от Забураева сильно попахивало – выпил в станичной харчевне самогонки. В отместку за унижение Забураев составил на Илиодора протокол, после которого поднадзорного надо было сажать в тюрьму. Илиодор, защищаясь, отправил забураевскому начальству письмо. «На смену Забураеву прислали другого, потом – третьего, четвертого, пятого… И все они, за немногими исключениями, оставались теми же Забураевыми», – писал Илиодор.

«Должность очернителей донским епископом была отдана двум местным попам: Никанору и Алексею. Первый – старый, слепой, здоровый, учивший меня в приходском училище Закону Божьему и серьезно толковавший, что Бог творил Землю, Луну, Солнце, звезды и прочее точно так же, как маленькие дети, играя, пускают сладко через трубочку мыльные пузыри. Второй – зять первого, молодой, чахоточный, злой. Никанор всегда рвал на себе рубашки, когда речь заходила обо мне», – жаловался Илиодор. Два священника следили за Илиодором люто – даже ночью подкрадывались к «Новой Галилее» и слушали из-за забора, что там творится, а если видели кого-нибудь из надзирателей спящим, то немедленно слали донос в канцелярию Войска Донского.

В конце июня, уже после покушения на Распутина, Илиодор отправил жену к родственникам копать картошку-скороспелку – как раз подоспела знаменитая «розовая», рассыпчатая, с фиолетовыми глазками – говорят, этот сорт казаки привезли из Германии, из боевого похода, – и остался один.

Вначале Илиодор хотел скрыться в окрестностях дней на пятнадцать, выждать, когда все утихнет, для этого он в одном из садов сплел себе из лозины домик, замаскировал его, соорудил и запасное жилье – в бахчах, среди арбузов, выкопал землянку. Сделал это заранее, еще в начале июня.

Здесь ослепленный Илиодор выдал себя, конечно, с головой. Если бы он не знал о покушении, то зачем бы ему готовиться к бегству? Вроде бы кольцо вокруг него не сжималось, сверху дождь не капал, не мочил голову – крыша у Илиодора была, – и все-таки он заранее приготовил две запасные позиции.

Когда покушение произошло и к Илиодору на хутор наведался полицейский чин – очень неприятный, как показалось Илиодору, раньше он его не видел, сонный, с вялым выражением в белесых глазах и, судя по всему, беспощадный, – бывший монах почувствовал, как шею его проколол холод, хотя по лицу тек горячий пот, а сердце вроде бы начало останавливаться. Чин вручил подписку о невыезде. Испуганный Илиодор добыл женскую одежду, подогнал ее – практика в этом деле у него была, у отца взял бредень и, сказав, что будет ловить рыбу на озерах и жить на займище, развесил бредень на заборе, около дома поставил кадку, замочил ее, чтобы набухла и не текла, на видном месте определил котел и куб для воды – словом, дал всем понять, что на озерах проведет не менее полумесяца, готовится к лову серьезно, с толком, но вот только сейчас ненадолго отошел по делам с хутора – вполне возможно, на станичный рынок, кое-чего из продуктов приобрести, солонины и гороха, еще сухого кваса – хрустящего, как крахмал, порошка, который хорошо разводить в родниковой воде, квас получается не хуже шампанского, даже в нос шибает, еще купить дроби и пороха к старому тяжелому ружью, из которого стрелял еще Илиодоров прадед, – и действительно, люди видели Илиодора в тот день на базаре, он все это покупал, в полиции потом были показания свидетелей…

Каждой вещи, оставленной на дворе, Илиодор постарался придать предельную смысловую нагрузку и расположить так, чтобы глаз мигом тормозился на ней и отмечал, что к чему, и очередной Забураев, войдя на хутор, несмотря на тупость, лень и винные пары, замутившие голову, все бы сразу понял.

Потом долго крутился перед старым запыленным зеркалом, повешенным в хате в рост, – надо было отработать плавные, мягкие движения, не допускать мужицкой резкости, ведь женщина никогда не сделает мужского движения, и Илиодор, понимая, что может быть раскрыт только на одних движениях, на поступи, на том, как он будет поддерживать юбку, когда подадут трап и пригласят на пароход, как станет поправлять шаль и вообще как завяжет ее, постарался отработать в себе «женщину».

Насчет того, что его может выдать внешность, Илиодор не боялся – лицо у него было красивым, утонченным, женским, глазастым, глаза вообще были какие-то лешачьи, лесные, загадочные, глаза Илиодору достались девчоночьи, кожа гладкая, напудрить, наштукатурить ее, превратить в женскую ничего не стоило, брови черные, атласные, волос густой, ухоженный, не посеченный временем, седых прядей и ниток – ни одной.

Ночью перед уходом Илиодор зажег лучину – даже лампу не стал запаливать, только одну лучину, как это делали когда-то язычники, присел на край лавки, услышал внутри задавленный стон – в груди скопились слезы, плач, что-то стиснуло душу, и Илиодор не удержался, всхлипнул, понимая, что, быть может, прощается со всем этим навсегда, – былое никогда уже не вернется, – всхлипнул снова.

– Простите меня. – Губы у него задрожали, неровный свет лучины заметался на потолке. – Простите меня, отец с матерью, простите, люди, которым я верил, земля, по которой ходил, – простите все!

Минут двадцать он сидел молча, не двигаясь, жег одну лучину за другой, слушал тишину, слушал себя, фиксировал тугие удары сердца в ушах, сипение простуженных легких – чтобы поправить их, надо было ехать в Крым, – смаргивал слезы и ощущал в себе слабость. Страшную слабость – ему мнилось, что он не сможет даже подняться со скамьи, в нем, похоже, все отказывало, все было сношено, мышцы одрябли, кости мозжило, от тупой ревматической боли можно было совсем ошалеть, живот втянулся и прилип к позвоночнику, в желудке поселилась боль.

Что же с ним происходило?

А происходила вещь обычная, которой подвержен каждый человек, родившийся в России, – внутреннее щемление, тоска, зажатость, однажды поселившиеся (наверное, еще в материнском чреве, до рождения) и потом всю жизнь сидящие в человеке, все годы – все это ожило, допекало, вызывало слезы и боль. Одни считают, что ностальгия – это болезнь, другие – что ностальгия хуже болезни.

Когда сгорела седьмая лучина – бывший монах сжег семь лучин, поскольку считал это число святым, приносящим удачу, – Илиодор всхлипнул, перекрестился на прощание, в последний раз втянул в ноздри сухой, пахнущий чабрецом и пеплом воздух и вышел на улицу.

На улице его ослепили звезды. Их роилось больше обычного – от звезд было светло, как днем; звезды перемигивались друг с другом, разговаривали, звенели – звон стоял тонкий, стеклянный, а когда Илиодор очутился на улице, звезды замигали. Им было интересно смотреть на беглеца. Илиодор поднял голову, снова всхлипнул.

Звезды расплылись в глазах, сделались мокрыми, многослойными.

Недалеко всхрапнула лошадь – Илиодора ждали. Он вытер глаза пальцами, высморкался и тихо выскользнул за дверцу, врезанную в забор «Новой Галилеи».

Через час Илиодор уже был далеко – лошади шли ходко, сзади клубилась пыль. Илиодор направлялся в станицу Константиновскую, к реке. По дороге сделал остановку в подворье одного богатого казака. Илиодор его фамилию не сообщал, опасался, что казака прижмет полиция, заставит отвечать за то, в чем он не был виновен, – перекусил, отдохнул, умылся и переоделся в женское платье.

Казак даже руками всплеснул, увидев переодетого Илиодора.

– Баба, вылитая баба! – Велел: – А ну, пройдись по одной половице!

Это раньше, чтобы проверить, пьян человек или нет, его заставляли пройтись по одной половице и не наступить на другую.

Но Илиодор не воспринял эту команду как «пьяную», спокойно прошел по половице, стараясь это сделать как можно грациознее, по-женски.

– Молодец! – восхитился казак, подбил рукой усы. – Натрене… натреньи… тьфу! Слово какое, а? Не выговоришь, к зубам пристает! Насобачился, в общем!

В провожатые Илиодору казак дал свою дочку – так было безопаснее: когда богатую матрону, которую должен был изображать из себя Илиодор, провожает дочка, то сам факт, что они вместе, трогательно заботятся друг о друге, уже должен был убеждать посторонних, что они имеют дело с любящей матерью, красивой, еще свежей женщиной… И пусть платье она носит несколько скованно – это, наверное, после болезни, остаточное, и цвет лица у нее бледноватый, какой всегда бывает после хвори – это пройдет, это блекнет перед тем, что мать, так же как и дочь, красива. Надо заметить, что на мать заглядывались не меньше, чем на дочь. Вот таким был Илиодор.

Они находились уже на берегу, на пристани, и купили билеты на пароход, когда увидели, что с горы, поскрипывая рессорами, на рысях спускается пролетка, запряженная парой сильных почтовых лошадей. Дочь казака прогуливалась по узкому деревянному тротуарчику, проложенному у самой воды, и, поднимая голыши, швыряла их в воду, заинтересованно глядя на круги, а Илиодор стоял в тени старой густой ивы, подобрав юбку, томно обмахивался веером: июнь на Дону выдался жестокий – огонь был, а не месяц, июль же, кажется, обещал быть еще хуже, и тем не менее Илиодор в эту жару кашлял – легкие он мог себе подремонтировать только в Крыму, в тамошнем сухом, напоенном запахом трав, хвои и морского йода тепле, донской же жар на пользу ему не шел…

Увидев почтовую пролетку, Илиодор ахнул и закрыл лицо веером – в пролетке сидели станичный пристав и следователь Шаповалов, который раз вызывал Илиодора к себе в станицу Николаевскую – сухой буквоед со сладким взглядом.

В последние годы Илиодор перестал сдерживаться – отказывали тормоза; то дал по шее Забураеву, то следователю Корзюкову, который вел с ним разговор на повышенных тонах, высказал все, что о нем думает, и Корзюков побежал жаловаться Шаповалову, поскольку Шаповалов занимал более высокое служебное положение, то сунул кулак под нос незнакомому полицейскому, и тот воспринял это как оскорбление самого царя-батюшки, – в общем, грехи у Илиодора имелись, и в полиции его знали в лицо. И вот Шаповалов!

Илиодору показалось, что у него останавливается сердце. Уже пропало дыхание, в горле возникла пробка – первый признак того, что сердце вот-вот затихнет. Сделалось нестерпимо жарко, сквозь пудру пробился пот, потек по щекам, внутри возникла смутная боль. Илиодор перекрестился:

– Пронеси, великий Господи!

И откуда только черти занесли Шаповалова в Константиновскую, он же в Николаевской должен сидеть, в Николаевской, а не в Константиновской! Местный пристав – хрен с ним, он все равно Илиодора не знает, во всяком случае, не запомнил в лицо, если у него только не лисий взгляд, но вот Шаповалов! Илиодор все так точно рассчитал, все взвесил – и на тебе!

Скорее бы пронесло эту пролетку, заклубило в пыли, растворило в пространстве! Но нет – не пронесло. Пролетка остановилась у узкого деревянного тротуарчика, по которому гуляла дочка казака.

– Шарман! – ни к кому не обращаясь, громко произнес Шаповалов и, мигом скинув с себя лет пятнадцать, спрыгнул с пролетки. Направился к девушке.

Илиодор испугался еще больше: а вдруг сейчас следователь расколет бедную девушку, та все и расскажет?

– Соня-а! – пропищал Илиодор – с испугу голос его стал тонким, срывающимся.

– Во, и маман тут как тут, – прежним безразличным, ни к кому не обращаясь, тоном произнес Шаповалов, развернулся и пошел прямо на Илиодора.

Шипучая вода, ласково облизывающая берег, побелела, сделалась плоской и страшновато мертвой, река мигом обмелела, стала чужой, Илиодор невольно стиснул зубы, усиленно замахал перед собою веером.

Шаповалов, подойдя, учтиво поклонился:

– Мадам, позвольте восхититься вашей дочерью! Илиодор смущенно потупился, подумал о том, что любая мать на его месте не должна была так себя вести – наоборот, должна вступать во все разговоры, выискивать для дочери достойную пару, а Илиодор что-то теряется, зевает… Но он ничего не мог поделать с собой, со своим сердцем, с ногами, которые совсем не держали его, подгибались, были чужими, ватными, и все его тело было чужим. Шаповалов что-то говорил, вежливо улыбался, но Илиодор не слышал его, стоял, опустив глаза и вяло помахивая веером. Рядом с Шаповаловым очутился пристав, он тоже что-то говорил, но Илиодор не слышал и его, видел только широко открывающийся лягушачий рот, язык со вспухшими черными венами, а слышать ничего не слышал. Наконец пристав достал из кармана часы, ногтем отколупнул крышку и показал Шаповалову.

Шаповалов, взглянув на стрелки, развел руки в стороны, всем своим видом показывая, что ему жаль расставаться с двумя достойными дамами, и поспешно отбыл.

Илиодор, облегченно вздохнув, почти бессильно откинулся назад, оперся спиной о ствол старой ивы. Подумал: хорошо еще, что он стоял в тени, со света в тень смотреть не очень-то сподручно, лица теряют свою четкость, расплываются, цвета тоже меняются, а если бы было наоборот? Шаповалов раскусил бы его в два счета. Илиодор вытер платком пот и с тоскою подумал о пароходе: что-то очень уж долго не идет! Гладь реки была пустой, плоской, словно бы выутюженной, без блеска. Два мужика, сидевшие неподалеку под кустом, рассуждали о жаре и засухе.

– Весь хлеб попечет, до корней спалит!

– И картоху тоже. Картоха, конечно, солнце любит, но и влагу тоже, без дождя ей никак нельзя.

– Реки пересохнут, рыба обуглится!

– И рыба тоже!

– Что будет с нами?

– Два скелета!

– Тьфу!

– Кто-нибудь наши костяки продаст в гимназию, молодежь по ним будет учиться.

– Еще раз тьфу!

– А что, я не против, чтобы мой костяк послужил славному делу, все польза будущему поколению. – Незнакомый нечесаный мужик сплюнул, стараясь слюной достать до воды, плевок был длинным, ловким, но до воды не достал, незлобиво выругался. – А детишкам, коли картоха вымрет и нечего будет есть, дадут за наши костяки денег.

«Пустой разговор, пустые дела, – с тоской подумал Илиодор, – ничего высокого! Надо говорить о Боге. О Духе Святом. Не то – ни сердцу, ни уму. Не умеет русский мужик жить по-человечески!» Снова оглядел гладь реки: где же пароход?

Парохода не было, река была пустой. Илиодор вытянул шею, прислушался: а может быть, пароход застрял где-нибудь за излучиной, сопит, выискивая место поглубже, чтобы не зацепить винтом за дно, мутит ил, выбираясь на безопасный фарватер? Сник и вздохнул, жалея самого себя: парохода не было.

Пароход пришел только в три часа дня. Илиодор забрался в каюту второго класса – про себя выругался, – окружающим его дамочкам с дорожными баулами объяснил:

– Дочка добивалась, добивалась билетов второго класса – не дали, сказали, что есть только в третьем, а чего ехать в третьем классе, когда много свободных мест во втором? – Тут у Илиодора возникла некая мысль, которая могла пригодиться и помочь в непредвиденной ситуации, он схватился за щеку и простонал: – О-ох, зубы! Совсем неожиданно прихватили… зубы!

Вовремя пришла мысль к Илиодору, ему быстро освободили койку, уложили. Через полчаса пришел помощник капитана, начал чистить каюты, тех, кто имел билеты третьего класса, отправлял в тесные, душные, пахнущие щами каюты третьего класса, палубных пассажиров просто-напросто выталкивал ногой – с этими он не церемонился… Дошла очередь до Илиодора.

– Ну-с, мадам! Зубы, говорите! – с издевкой произнес помощник капитана и приготовился к решительным действиям.

Еле-еле его остановила «дочка», стеной поднявшаяся на защиту «мамаши».

– Поимейте милосердие! – взывала она. – Побойтесь Бога!

Помощник капитана «поимел милосердие», отстал от Илиодора. Правда, потребовал, чтобы в пароходную кассу его «дочка» внесла разницу между вторым и третьим классами.

«Дочка» это сделала тотчас же.

До Ростова плыли шестнадцать часов – очень долгих, томительных. Не просто томительных, а мучительно томительных. Илиодор признался, что он «чуть духа не лишился», а ведь действительно, за шестнадцать часов пребывания в женском обществе мужчина может лишиться духа, – пока плыли, Илиодор и слышал и видел многое из того, что не слышали другие мужчины. Женщины считали его женщиной и не стеснялись. Рассказывали такие вещи, которые Илиодор нигде не мог услышать; лежа на жесткой пассажирской койке, он думал о том, что мужчины, собираясь в круг, обязательно говорят о женщинах – это довольно сладкая тема, привычная. По наивности Илиодор думал, что женщины, собираясь в свой круг, говорят о тряпках, о шляпках и лентах, о погоде, а оказывается, нет – они говорили о мужчинах. Но как говорили!

Утром четвертого июля пароход приплыл в Ростов. На берегу Илиодор постригся, купил модный костюм и котелок – постарался преобразиться, вскоре испуганного хуторянина было не узнать: монах превратился в настоящего франта, не хватало только тросточки. Он даже подумал: а не купить ли тросточку? Но сдержался, не купил – тросточка была Илиодору ни к чему.

Стоя на берегу Дона, он печально усмехнулся, заглянул в воду, оттуда на него смотрел неузнаваемый человек, послушал звон колоколов недалекого собора и, увидев, что по набережной идут трое полицейских, быстро двинулся от них прочь, нырнул в переулок, откуда двором прошел на широкую, полную народа улицу и затерялся в толпе.

Вечером он сел в поезд, идущий в Петербург, – о юге, о море и путях, ведущих в Турцию, в Болгарию и Францию, он подумывал, но чувствовал – об этих путях подумывает и полиция, она всегда в курсе всего, что касается южных перемещений за границу, ловит контрабандистов, ловит революционеров, ловит разную шушеру, мошенников, взломщиков и казнокрадов, поэтому Илиодор видел для себя один путь – на север.

Но слух о том, что он едет на юг в Одессу, в Ялту, в Батум, во Владикавказ, надо пустить. Вреда от этого нет никакого, а польза может быть большая.

Так Илиодор и поступил. Полиция пошла по ложному следу – ловила Илиодора за фалды фрака в Одессе, а он находился в Петербурге, полиция просеивала пассажиров владикавказских сухопутных линий, а Илиодор в это время, сидя в каюте старенького парохода «Император Александр Первый», плыл по Ладожскому озеру на Коневецкий остров, поглядывал в иллюминатор на серую мрачную воду и размышлял о своей судьбе.

Мысли его были невеселыми, в груди теснилась боль, на правом виске, будто сама по себе, дергалась жилка – нервы истрепались, стали ни к черту, и вообще Илиодор находился на последнем пределе.

Комары на Коневецком остррве водились такие, что на лету запросто сшибали воробьев. Илиодор изловчился, ухватил одного за туловище, сжал, но умертвить комара не сумел – слишком здоровым оказался! Из верхней части кулака вылезала голова, из нижней – длинные мускулистые ноги.

Были комары такими зубастыми, что запросто прокусывали плащ, сюртук, рубашку и исподнее белье сразу и добирались до живого тела. Кровью надувались так, что не могли летать, скакали по земле, будто зайцы, либо, просто лежа где-нибудь под кустом, переваривали пищу.

С Коневецкого острова Илиодор, не задерживаясь, отправился на берег Великого княжества Финляндского и благополучно достиг его.

Находясь уже в Финляндии, но чувствуя себя по-прежнему скованно, затылком, спиной ощущая опасность, оглядываясь, Илиодор добрался до города Кексгольма, там нанял проводника-финна и на почтовых лошадях погнал на север: Илиодор панически боялся останавливаться, ему казалось, что за ним все время смотрят, даже преследуют, и он стремился уйти от погони, замести следы.

На север он ехал десять дней, с восьмого по восемнадцатое июля, преодолев 1150 верст, кормил комаров, задыхался от мерзости к ним – комары лезли в ноздри, в глотку, под веки, попадали в суп, в воду, в чай – так он и ел суп с комарами, и воду пил с «летающими зубами», лицо и руки у него вспухли от укусов, глаза слезились, он оброс щетиной, костюм на Илиодоре неузнаваемо помялся, и сам он поник, постарел, сгорбился. Вряд ли сейчас бы жена узнала его – Илиодор за какие-то полмесяца стал другим.

Далее Илиодор сообщал, что он доехал «наконец до такого места Финляндии, где летом солнце круглые сутки не заходит, а зимой не показывается, где быстроногие красавцы-олени непрестанно жуют сизый приземистый ягель». Очень это удивило Илиодора – в летнюю пору солнце круглый день и круглую ночь висит в небе, ни на минуту не заползает за горизонт. При таком солнце Илиодор не мог спать, часами сидел на какой-нибудь кочке и, не моргая, глядел в небо. На комаров, которые откровенно доедали его, повисая большой шевелящейся тучей над головой, Илиодор в конце концов перестал обращать внимание. Немного завидовал проводнику-финну: того комары совсем не трогали. Намазаться бы какой-нибудь дрянью, отпугивающим дерьмом, мочой, керосином, дегтем, чем угодно, лишь бы его не трогали «летающие зубы», но, к сожалению, никакой дряни, кроме мочи, у Илиодора не было.

Финн как-то остановился около него, произнес медленно, задумчиво:

– А ты сладкий!

– Как это? – не понял Илиодор.

Проводник не ответил. Он вообще мог не говорить целыми сутками – просто не ощущал в этом потребности, белесый, с плоским лицом и свинячьими ресницами чухонец.

– Чудь белоглазая! – выругался Илиодор.

Проводник мог бы воспринять это как оскорбление, но к «чуди белоглазой» он отнесся спокойно, а точнее, никак.

Илиодор ощутил приближение тоски – она накатывала валом, жестокая, тяжелая, горячая, ему захотелось плакать, он вспомнил Дон, «Новую Галилею», единоверцев… Ему даже надзиратель Забураев, клоподав и тюремщик, казался сейчас человеком близким и родным. Дома уже пошли скороспелки и маленькие оранжевые дыньки, сладкие, как мед: на всех хуторах трескают окрошку с огурцами, с мясом и редиской, пьют «Смирновскую», наиболее богатые употребляют шустовский коньяк; во дворах вялится рыба, воздух сухой и терпкий, пьянит без водки; по ночам полыхают зарницы, а девчата поют песни.

Он заморгал побито, на глазах появились слезы, недалеко от себя услышал протяжный вскрик и невольно вздрогнул, сжался: это кто же мучает ребенка? Глянул на проводника. Тот сидел у костра, безучастный, молчаливый, с плотно сжатым ртом и на вскрик никак не реагировал.

– Ребенок кричит, – беспомощно пробормотал Илиодор, – как же так?

Крик повторился. Илиодором овладело беспокойство – ребенок же! И замерзнуть может, и комары его съедят, надо выручать беднягу! Он не сразу понял, что кричала чайка.

«Значит, близко вода. Озера. Большие озера. А может, это крик России, моей милой родины, которую неизвестно еще, увижу я когда-нибудь или нет». Илиодор заметил, что он стал задумчив, сентиментален, слаб, чуть что – и его уже вгоняет в слезы. «Стар стал. А старость – не радость. Действительно, чего радостного в том, что годы заставляют смотреть в землю?»

«18 июля, в пятницу вечером, в 61/2 час. я перешел границу и очутился в Швеции, – написал Илиодор. – Переходил границу на виду пограничной стражи, переходил по мелкому руслу реки, усеянному камнями. Приходилось не идти, а перепрыгивать с камня на камень. Среди реки я увидел, что одна галоша потерялась. Тогда я, желая вполне отрясти с ног своих прах Русской земли, скинул и другую галошу и бросил ее в реку русской стороны. Перешедши реку, я стал на берегу и обратился к России, сказавши: “Прощай, проклятая родина! Прощай, бедная, страждущая Россия! Не было житья мне в тебе. Любил и люблю тебя, но жить в тебе дальше не могу”».

Прощаясь с проверщиком, Илиодор обнял его и всплакнул, чем вызвал недоумение финна – тот попытался отстраниться от Илиодора, но Илиодор крепко держал его за одежду, вцепившись пальцами в ткань рукавов, сунул своему спутнику несколько мокрых кредиток: «Это за службу, за помощь… Спасибо за все!» – и ушел. Вскоре он достиг деревни, взял там лошадей и поехал на станцию. Надо было двигаться дальше. Теперь уже самостоятельно, одному.

По дороге удивлялся порядку, которого не было в России, а здесь был, удрученно качал головой:

– Сколько лет живем на белом свете, а все простым вещам не научимся!

«19 июля, в 7 утра, я сел на поезд, 22 июля, во вторник, приехал в торговый город Норвегии Троньем, – писал Илиодор, расфасовывая свою дорогу по датам, словно спички по коробкам, – 23 июля, вечером, из Троньема я двинулся в столицу Норвегии, Христианию. 24-го приехал в Христианию, поселился в гостинице “Internationale Sjomandshjem” и живу здесь до сего дня, здесь думаю прожить до конца войны. А тогда, как пойдут пароходы, я поеду жить в Италию, в провинцию Лигурию, в местечко около города Генуи, на берегу моря», – сообщал Илиодор доверительно, хотя уверен в этом не был – в Европе началась война, пороховой дым шлейфом тянулся в сторону России, грозя вот-вот накрыть ее, и Илиодор ощущал, что приключений и неприятностей на его долю еще выпадет предостаточно.

Так оно и случилось.

О Распутине он старался не вспоминать – на душе и без того было пакостно, пусто, тренькала тоскливая осенняя капель, – но о книге подумывал: раз уж «старца» не смогла уложить Феония Гусева, то уложит он, Илиодор. Своими откровениями, беспощадным текстом. То-то будет Гришке горячо.

Илиодор написал книгу «Святой черт», рассказал о Распутине все, что знал, но это было позже.

Илиодор просил редакцию «Волго-Донского края» перечислить гонорар за статью его жене в «Новую Галилею», а если она выехала, то переслать по почте в Христианию, в отель, где он остановился, в номер 33. Если быть честным, деньги Илиодору были нужны больше, чем его жене. Жена могла питаться с собственного огорода – пошла и сорвала огурец, что может быть проще, – а Илиодор пойти в огород не мог, он вообще обрезал пуповину и лишился земли, которую всю жизнь считал своей.

Далее он приписал: «Относительно гонорара добавляю, что за все время я получил от конторы редакции только 25 рублей. В самом скором времени я пришлю редакции вторую часть статьи “Мытарства благополучного беглеца”. Эта статья будет рассчитана на два номера газеты, и в ней я изложу интересные сведения о том, что мне пришлось видеть и испытать в путешествии по Финляндии, Швеции (мобилизация и 5 моих (меня) арестов шведскими офицерами) и Норвегии (отношение русского посла и консула к русским людям, застигнутым войной в чужих землях и очутившихся в критическом положении)».

Под посланием Илиодора стояла дата «1 августа 1914 года».


Но вернемся в Тюмень, к Распутину, из августа в июль.

Дожди в Тюмени увяли, земля подсохла, природа сделалась грустной.

На тюменских улицах горланили мужики, били о камни пустые бутылки, пиликали на гармошках и под балалайку танцевали «страдания» – Россия готовилась к войне.

А Распутин все продолжал висеть между небом и землей, живот у него часто заливало гноем и дурной кровью, около постели мучились врачи, вытягивая «старца».

Были дни, когда Распутин едва дышал, совсем доходил, и тогда репортеры мчались на телеграф, чтобы отстучать очередное сообщение: «Сегодня в шесть часов пятнадцать минут вечера Распутин умер». От этих сообщений пахло жареным, и газеты их охотно печатали, почти не было газет, а точнее, совсем не было, которые не сообщили бы о смерти Распутина, «старец» уже не раз сидел в лодке мрачного Харона, переплывая мифическую реку, но были и дни, когда Распутин чувствовал себя настолько хорошо, что пытался вставать с постели, и когда ему это разрешали, звал к себе корреспондентов.

– Ну что, перепугались? – задавал он один и тот же вопрос.

– Чего перепугались?

– Того, что я умру? – Распутин хитро щурился. Через день какому-нибудь корреспонденту-одиночке он говорил то же самое:

– Как живешь? Небось здорово испугался?

Вежливый корреспондент, улыбаясь, подтверждал: да, перепугался, невежливый, трусливо поджимая губы, отводил взгляд в сторону и молчал либо старался затеять тусклый разговор о неких незначительных вещах, и Распутин с его цепким взором быстро раскусывал такого пришельца и, вздыхая, говорил:

– А-а, ты из тех! – Потом поднимал вялую руку. – Все вы приходите как будто с добром, подлизываетесь, а в газетах появляется только дурное. Одна дурь, и больше ничего. А, милый? – Распутин стал часто употреблять словечко «милый», вкладывая в него разный смысл, он и раньше его употреблял, но не так часто, а сейчас вставлял к месту и не к месту. – Проводи его, – говорил Распутин Ангелине и откидывался на подушку, часто дышал, прислушивался к самому себе, словно бы пытался понять собственное естество, натуру, которую и так хорошо знал.

Закрыв глаза, он долго лежал неподвижно, потом полунемо шевелил губами, обращаясь к Лапшинской, и та чуть улавливала каждый звук, срывающийся с губ Распутина, приближалась к нему.

– А завещание мне не надо, Ангелин, написать, а?

– Что вы, Григорий Ефимович? – пугалась та.

– Умру ведь!

Лицо Ангелины делалось бескровным.

– Нет, – она энергично трясла головой, – вы не умрете, Григорий Ефимович!

– Ладно, не буду, – сипел Распутин, соглашаясь с Ангелиной.

Иногда, когда Распутину становилось легко – никакой боли не ощущалось, он рассказывал Лапшинской про разные хитроумности, тайные секреты, которых в народе здешнем, в краях заснеженных, где и соболей водится видимо-невидимо и таинственный сиг бороздит темные обские воды, каждый неграмотный лохматоголовый, мохнаторылый чалдон знает с полдесятка таких фокусов, до которых петербургские чистюли при всей своей образованности никогда не дойдут, – рассказы про народные секреты, про чалдонское житье-бытье лучше всего удавались Распутину, недаром их любила слушать царская семья, особенно «царицка». Александра Федоровна делалась задумчивой, лицо у нее растроганно расслаблялось, становилось далеким – наверное, она и детство свое в такие разы вспоминала, и жизнь в краях, о которых Распутин много слышал, но совершенно не представлял, что это такое, и вообще…

Он осуждал тоску Александры Федоровны: о былом, о прошлом, по его понятиям, надо было забыть. Она же умная женщина, императрица, она должна принадлежать этой земле, ее людям, а не той, что осталась во вчерашнем дне. Они не имеют права на прошлое, они не то что все люди.

– А в Покровском, в темной, куда посадили людей, когда вас ранили, Григорий Ефимович, на стенке сырой крест объявился!

– Как это?

– На стенке сквозь известку и штукатурку крест сырой проступил. Страшно это. – Лапшинская невольно поежилась. – Одна из дамочек, что из Петербурга приехала, когда увидела – в обморок упала.

– Ну, ты-то, Ангелин, не хлопнешься, ты на войне была, по японцам из ружья стреляла!

– То было совсем другое!

– Одно, все одно, – убежденно проговорил Распутин. – А крест – это очень просто. Это когда хозяин иль хозяйка мало строителю заплатят, он может обидеться и учудить чего-нибудь такое… Ой, что может учудить! – Распутин помотал головой. – Либо оскорбят его чем, о Боге не так выразятся…

Действительно, сырой крест на стене – это, конечно, страшно, но, как оказалось на деле – очень просто. Лапшинская, когда увидела крест в «арестантской», вздрогнула, прижала к лицу руки – ей сделалось муторно. На войне, когда по человеку стреляют, она испытывает совершенно иные ощущения, чем здесь, на войне спасает земля, воздух, вода, рубашка, обычный куст становится братом, а здесь человек беспомощен, испуган, он как раздетый, без исподнего на снегу, на морозе. На боку печки, где когда-то любила греть свои скрипучие кости покойная бабка, проступал мокрый крест. Такой же крест был и на стене – большой, темный, потный.

Старец объяснил своей секретарше, в чем дело. Видать, бабка действительно обидела своего печника, раз тот на глиняном боку своего творения нарисовал крест. Технология рисунка действительно бесхитростна, как вода: печник вмазал в сырую глину соль – обычную рыбацкую соль, какой на Оби да Туре в каждом дворе имеются немалые запасы, – крупную, грубую, серую, придал ей рисунок креста, а потом замазал слоем штукатурки и забелил известкой.

Соль, как известно, вбирает в себя сырость, а сырость существует во всяком, даже самом сухом и хорошо протопленном, помещении, она из соли и проступает сквозь штукатурку на поверхность и пугает людей.

– А ты – Господь Бог, Господь Бог! – ворчливо произнес Распутин, запустил пальцы в растрепанную бороду. – Господь Бог тут ни при чем. Надо дружить с тем, кто делает тебе печку, кто ладит потолок и кто красит стену… хотя стенки в домах у нас тут, в Сибири, не красят – дерево оставляют таким, какое оно есть, родимым, материнским и моют с мылом либо с каустиком, каустик – это тоже хорошо! – Распутин был в настроении, от него исходило ощущение какого-то покоя, благополучия. О ране, о болезни, о Феонии Гусевой, о питерских делах он почти не говорил и даже не требовал от Лапшинской, чтобы она ему читала свежие газеты, хотя каждый день начинался с того, что Лапшинская раскладывала перед собой полдесятка газет, которые удавалось достать в Тюмени, переплачивая за них вдесятеро, а уж в пять, в шесть – каждый раз, и начинала читку. Распутин слушал Лапшинскую внимательно, не перебивая.

– В деревянной избе, как мне кажется, дышится легче, чем в глиняной, – сказала Лапшинская. – Наверное, поэтому многие сибиряки оставляют стены натуральными?

– Угу, – подтвердил Распутин. – А бабка хату побелила. Ведьма! Дерево и глазу приятнее. Крест на стене – полбеды, есть месть пострашнее.

Такую необычную, изворотливую, как сказал Распутин, месть может придумать только злой, но головастый сибирский мужик. В глину вмазывается обыкновенное куриное яйцо, скорлупа протыкается иголкой, а на поверхность стены выводится соломинка – обычная ржаная либо пшеничная. Протухнув, яйцо заполняет избу таким запахом, что из дома сбегает любой хозяин, даже тот, у которого нос вообще не работает и он ничего не чует.

– Ну и месть! – Лапшинская передернула плечами.

– Чалдонская! – подтвердил Распутин. – И еще полно всяких разных секретов. Знаешь что… Знаешь, – он возбужденно приподнялся на постели, – я, пожалуй, об этом книгу напишу. О сибирском народе. Я много ведь секретов знаю, Ангелин, у меня их полна голова. И руки! – Голос у Распутина сделался хвастливым, и это обрадовало Лапшинскую – значит, выздоравливает!

– Комариные, мушиные, пчелиные, собольи, рыбьи, медвежьи, лосиные, свиные, коровьи, лисьи, оленьи, травяные, моховые – все секреты знаю! И все интересны.

– Заголовок для книги хороший: «Пчелиные секреты».

– А если медвежьи?

– Про птицу тоже, наверное, надо, Григорий Ефимович? Про птиц забыли.

– Птицы – это земля в земле, небо в небе, государство в государстве, это… – Распутин помял пальцами воздух. – Птицы созданы Богом для радости. Даже вороны и коршуны и прочая тварь, которая ест падаль.

– Даже вороны и коршуны, – эхом повторила Лапшинская.

– Знаешь, почему двери в сибирских домах открываются вовнутрь, а не наружу?

– Нет, – Лапшинская качнула головой.

– Если снег высокий, завалит дом по самый конек, то спасет только дверь, которая открывается внутрь, а если наружу, то снег так придавит, что из дома до весны не выйдешь. Только через печку, через дымоход да трубу если… Но толстый дядя может не вылезти. Бывает, что даже крыши по досочкам разбирают. – Распутин закрыл глаза и неожиданно пожаловался: – Почему мне семечек не дают? Очень хочу семечек!

– Нельзя, Григорий Ефимович. Ранение-то в живот. Брюшная полость, кишечный тракт…

– Тракт, тракт, – проворчал Распутин недовольно, шмыгнул носом, – а еще двери вовнутрь делают из-за медведя. Медведь, когда приходит к жилью, ни за что дверь не толкнет от себя, будет все время к себе тянуть, пока ручку не оторвет. А если дверь открывается наружу, хозяину ни за что от мишки не спастись – медведь дверь откроет и обязательно его убьет. Умный зверь. – Распутин покрутил головой, тихо, как-то дребезжаще рассмеялся. – А вот чтобы дверь толкнуть от себя – разума не хватает. Не-а. – Он вздохнул. – Много всяких секретов в Сибири, все познать – жизни не хватит. Встать бы на ноги, – проговорил он жалобно, по-щенячьи, будто ребенок, и Лапшинской сделалось жаль его.

Ночью Распутину снова стало плохо, он стонал, метался с открытыми глазами, в которых плавали слезы, никого не узнавал – ни Лапшинскую, ни жену свою, ни грозного гулкоголосого Гагенторна, что-то бормотал – слова были бессвязными, горячими, прерывистыми.

– Плохо это. Очень плохо, – угрюмо говорил Гагенторн. И опять корреспонденты, дежурившие в больнице, помчались на телеграф – отбивать очередной текст о распутинской кончине.

Утром у больницы собралась толпа – странно тихая, настороженная, с двумя священниками: слова Гагенторна распространились по Тюмени, иначе бы такой толпе не собраться. Гагенторн вышел к толпе, оглядел всех и произнес:

– Пышный куст, однако, распустился.

– Ты нам мозги не пудри, – прокричал кто-то из толпы, – скажи лучше, Распутин что, умер?

– Жив, – усмехнувшись, ответил Гагенторн.

Когда Распутин почувствовал себя лучше, то вновь пригласил к себе корреспондентов, спросил привычно:

– Ну что, здорово испугались?

Корреспондент «Голоса Москвы», некто Е. Б-ков, неожиданно заявил Распутину:

– Вам бы, Григорий Ефимович, в монастырь! – И по-распутински покрутил пальцами в воздухе

Распутин заинтересованно поглядел на манипуляции корреспондента, сдвинул рот набок. Корреспондент подумал, что Распутин обиделся – слишком недовольным и злым сделалось у него лицо, Распутин не обиделся, повторяя корреспондента, а точнее, повторяя самого себя, сделал пальцами «мельницу».

– Рано еще, рано… Обождать следует. На мне много обязанностей!

Он думал еще жить в привычном, немонастырском, мире, не хотел вспоминать о дурных ночах беспамятства, о гное, сочащемся из живота, об операциях и докторах, которых не любил, он рассчитывал одолеть по меньшей мере столько же лет, сколько оставил позади. Корреспондент прочитал все это в его глазах.

– Что с Илиодором? – спросил Распутин, он умел делать отвлекающие маневры и задавать неожиданные вопросы.

– Говорят, за границу удрал.

– Я так и знал, – торжествующе произнес Распутин. – Птичку видно по полету. Удрал, значит? Йи-эх!

– Удрал, – подтвердил корреспондент.

– Козлы-полицейские упустили! Ну, господин Маклаков! – Распутин сжал кулак. Поглядел на корреспондентов. – Ладно, идите, больше ничего не будет

– Я порасспрашивать кое-что хотел. – Корреспондент «Голоса Москвы» не желал уходить.

– Завтра, – отрезал Распутин.

Но когда насупившийся корреспондент – тощий, будто никогда не ел, чернявый, как ворон, – находился уже у двери, Распутин окликнул его:

– Постой!

Корреспондент вернулся, с выжидающим лицом сел на табуретку и достал блокнот – ему показалось, что Распутин сейчас расскажет что-нибудь интересное, корреспондент сочинит нечто такое, от чего читатели разорят все лавки в поисках «Голоса Москвы», но Распутин пожевал губами и произнес:

– Я тебе на память фотокарточку надпишу.

Пока Распутин карандашом, коряво рисуя каждую букву, надписывал фотоснимок, корреспондент думал: «И как этот мужик мог околдовать, облапошить Россию? Ни кожи, ни рожи, ни ума, ни рук. Ну что есть все мы, раз позволяем, чтобы распутины вершили наши судьбы? Ведь Распутин может командовать только скотом, не людьми. За что нас наказал Господь?»

– На, – сказал ему Распутин и протянул фотокарточку. – На меня зла не имей. Я не такой плохой.

Журналист взял фотоснимок, отпечатанный на картоне, где Распутин походил на купца средней руки, сшибившего на продаже подпорченного товара лишнюю сотню. На обороте было написано: «На память. Григорий Новых (Распутин)». Не очень-то жирно. Увидев, что Распутин внимательно смотрит, журналист неожиданно поклонился – словно бы некие незнакомые силы заставили его сделать это, ощутил, что от пола очень остро пахнет лекарством – недавно пролили пузырек какого-то снадобья, и задом двинулся к двери. Распутин усмехнулся, глядя ему вслед.

«Что за наваждение, что за напасть, – думал журналист, сидя на скамейке в неком онемении – нельзя сказать, чтобы настроение его было подавлено, нет, не было, но и возвышенным, добрым тоже не было, – никак не понять, кто такой Распутин – злой дух или, напротив, защитник бедных, могущественный дядя из сказки. Кто он? Одни считают зазорным водить с ним знакомство, другие только к этому и стремятся, почитают за честь припасть к его руке. Царица в нем души не чает, считает наставником, посланником Бога, учителем, царь, подмятый волевой царицей, не перечит: раз Распутин – бог, то, значит, он действительно бог. Бедная Россия!»

Подошел Гагенторн, распаренный, шумный, с недобрым красным лицом, обмахнулся большой мужицкой рукой и выпустил из груди воздух, словно пар из котла:

– Уф!

– Он будет жить? – неожиданно спросил корреспондент, искоса глянув на профессора.

– Чего это вы меня пытаете голосом сухим и бесстрастным, как у курицы? – грубо пробормотал Гагенторн, вытерся огромным, размером не менее дворцового флага, платком. – Уф!

– Извините.

– Будет жить, – пробормотал Гагенторн, – нас с вами переживет! – Выругался и добавил: – К сожалению!

Из Петербурга Распутину снова пришла обеспокоенная телеграмма – пороховые тучи сгустились окончательно, собрались сплошным пологом, закрыли небо, совсем закрыли, ничего не было видно, на Западе загрохотала война. Распутин прочитал телеграмму и молча спрятал ее под подушку.

– Случилось что-нибудь? – спросила Прасковья Федоровна.

– Нет, – хмуро ответил Распутин.

– Война? – догадалась жена.

– Еще нет!

– От кого хоть телеграмма?

– Оттуда. – Распутин поднял глаза. – От царицки!

Прасковья Распутина невольно сжалась, побледнела, рот у нее усох, обращаясь в туго собранную щепоть, будто она собиралась ртом своим перекреститься, взгляд сделался испуганным. Нахмурилась, глядя в сторону, в казенную больничную стенку, плохо окрашенную, в застывших каплях, разводах и неряшливых мазках, способную нагнать тоску не только на впечатлительного человека – больничные стены вызывали оторопь даже у Прасковьи Федоровны, имевшей не нервы, а пеньковые веревки, – лицо ее дрогнуло, и Распутина заговорила, не отводя взгляда от стенки. Голос у нее изменился, охрип, стал незнакомым:

– Ты вот что мне поведай, Григорий Ефимов… Ты все говоришь, царицка да царицка, а лик у тебя сразу таким сладким становится, что на него мухи летят, вот мать честная! А нет ли тут какого греха? А, Григорий Ефимов?! – Голос у Прасковьи Федоровны задребезжал, хрипота стала сильнее. – Если есть, ты мне скажи, не виляй, я ругать не буду! Что ж я, дура совсем какая, ежели стану поперек царицы становиться? Куда мне супротив ее! А? – По тому, что Распутин не отвечал, по напряженной, словно бы вымерзшей, тишине Прасковья Федоровна чувствовала, что муж слушает ее. И молчит. Раз молчит – значит, оторопел: слишком неожиданным для него оказался этот разговор. – А? Я ведь баба, и она, извиняй, баба. – Распутина осмелела. – Мы друг друга поймем. Хотя надо было бы тебе, друг милай, чупрынь за это малость повыдирать. Ну да бог с тобой!

Распутин не отвечал. Слушал. Распутина удовлетворенно улыбнулась: раз молчит – значит, слушает, что у мужа бывает не часто, он и раньше мало кого слушал, а в последнее время, наверное, только свою царицку и слушает, ей и внимает… Но нет, на то она и баба, мужняя жена, чтобы повелевать своим суженым. Прасковья Федоровна вздохнула, отерла рукой рот, медленно перевела глаза влево, задержала взгляд на каком-то странном круглом сучке, похожем на шляпку от лошадиного гвоздя, какими прибивают подковы, потом скользнула глазами дальше, к мужу. Ощутила необычную робость: все-таки она – мужняя жена и ей есть кого бояться.

Рывком повернулась. Муж лежал с закрытыми глазами и отвисшей, будто у мертвеца, нижней челюстью. Из уголка рта прямо в спутавшуюся темную бороду стекала блестящая струйка слюны.

– Григорий Ефимов! Отец мой! – кинулась к нему Распутина, широко расставила руки. – Никак, умер?


Распутин очнулся, когда в Тюмень на имя «стряпчего Новых» пришла телеграмма. Телеграммы из Царского Села, адресованные Распутину, приходили на эту фамилию. Текст ее был короток и страшен: «Германия объявила войну. Молись». Подпись под телеграммой отсутствовала.

Телеграммы без подписи Распутину посылали два человека – царица и фрейлина Вырубова.

В архиве Пуришкевича было найдено несколько листков, выдранных из дневника. На одном из листков было написано нечто путаное и замысловатое, но верное: «Основой влияния Распутина – сложное и интимное общение с царицей Александрой Федоровной, которое ограничивается сферой болезненно-религиозной.

Болезненная по природе и склонная к воздействиям гипнотического характера, она подпала под какой-то абсолютный по силе гипноз, который лишил ее совершенно сознательного личного отношения к событиям и личной воли.

Трудно судить о характере этого специфического распутинского воздействия, в котором своеобразный, хотя и в достаточной степени грубоватый, привкус мистицизма все же был; ясно одно, что этот мужик внушил Александре Федоровне сознание наличия в нем какого-то Христова начала, божества, благодаря которому все, чего он касается, получает благодать и освящение».

Но Пуришкевич ошибался в одном: царица никогда не находилась в интимной близости с Распутиным. И напрасно пыталась у него выведать несуществующее недалекая жена.

Через некоторое время Распутин вытащил телеграмму из-под подушки и прочитал ее дважды, горько шевельнул ртом, ничего не сказал и закрыл глаза.

О чем он думал? О том, что ему не удалось предотвратить войну? Конечно, находись он в столице, то обязательно постарался бы отговорить царя… ну, от всеобщей мобилизации, например, и если бы Россия не объявила массовый набор в армию, то и другие страны, та же Антанта, повели бы себя, наверное, по-другому и разгоревшийся костер вряд ли был поднят в воздух шальным ветром. И царица в этом обязательно бы помогла ему.

Лицо у Распутина было бледным, худым, скулы выпирали, как у монгола, глаза заплыли, не хотелось ни думать, ни смотреть на мир, ни дышать, ни вообще жить – ничего более не хотелось!

Что может быть унизительнее, глупее и страшнее войны? Людям и так отведен век короткий, короче куриного шажка, а они еще находят время для свар, обид и смерти, они убивают друг друга. Убивают, вместо того чтобы жить.

Надо было как можно скорее выкарабкиваться из постели, надо было вставать, заговаривать самого себя, бороться с немощью, с болью, и скорее – в Петербург… тьфу, в Петроград.

А может, сейчас самая пора задвинуть Николая Александровича в угол, под стол, а Александру Федоровну сделать регентшей, властительницей, императрицей? Чем она хуже Екатерины Второй? Повладычит лет восемь, а там Алешка поднимется на ноги, коронуется! А?! Слишком слаб, квел, немощен духом Николай. Гаркнуть как следует не умеет! Наделен правом стучать кулаком по столу, а не стучит. Распутин вздохнул.

Следом в Тюмень стряпчему Новых пришла из Царского Села еще телеграмма: «Николай просит благословить брата войну настроение здесь бодрое». Телеграмма была также без подписи. Копии, снятые с телеграмм и подшитые в полицейскую папку, были сняты карандашом, грифель заточен остро, тщательно, нажим тонкий – карандаш был похож на гвоздь; последующие телеграммы были клееные, лента снималась с телеграфной катушки и приклеивалась к бумаге – телеграфист, видимо, был ловкий, хорошо работал языком, ленту слюнявил профессионально: уголки ее нигде не задирались:

«Благодарю Страшно обрадована письмами Англия надеется Обозлились враги Они бодрые Матушка вернулась».

Эта телеграмма, от 25 июля, была послана Вырубовой. Значит, она получила письмо от Распутина. Скорее всего, писем было два, их писала Ангелина Лапшинская под диктовку «старца»:

«Стряпчий Григорий Новых воскресал, он начал лучше дышать, в груди исчезли хрипы, в глотке, в голове пояснело, рана, которая, будто гнилая, расползалась и дурно припахивала, стала заживать».

«Австрия объявила нам войну. Уезжают будущей неделе не надолго бодрые».

Я намеренно сохраняю стиль и орфографию телеграмм.

Распутин задумчиво пожевал губами, соображая, потом рассмеялся:

– А ведь пишут так, как я пишу, а? Ничем не отличаются. Цыцка в цыцку! Вот что значит плохо учили. – Он провел себя пальцем по груди. – Вот что значит были плохие учителя! – В следующую минуту он побледнел, щеки воронками всосались под скулы, лицо сделалось костлявым. – Значит, война?

– Война, Григорий Ефимович, – подтвердила Лапшинская. Распутин исподлобья, остро глянул на нее и будто ножом рассек – Лапшинская даже взялась руками за голову, сжала пальцами виски.

– Что-то ты, Ангелин, к этому относишься очень спокойно.

– Совсем нет, у меня сердце наружу выскакивает. – Лапшинская поморщилась, словно услышала свист пули, кожа на висках сделалась пупырчатой, как при сильном ознобе, глаза поблекли. – Я все вспоминаю японскую…

– Не надо, Ангелин, – сказал Распутин, – воспоминания старят человека. Сразу морщины на лице, морщины в душе, морщины на сердце. Я как начинаю вспоминать, так сразу морщинистым становлюсь, как копченая ворона. – Распутин неожиданно всхлипнул.

– Больно, Григорий Ефимович?

– Больно, – признался Распутин, – хотя боли той, что была раньше, нет. Прошла. Бог дал – Бог взял! Да я не об этом думаю, а вот телеграмма…

– Что телеграмма, Григорий Ефимович?

– Телеграмма нехорошая будет. Про Алешу, про наследника. – Распутин сделал рукой вялое неопределенное движение, словно из его тела медленно уходила жизнь, уголки рта сделались мокрыми.

Два года назад – это было в 1912-м – Распутин чувствовал себя плохо, был бледен и рассеян, часто нервничал, пил много мадеры и марсалы, чересчур много, у него от пьяного возбуждения дрожали руки и делался неверным шаг – Распутина добивал Петербург, и он собрался уезжать в Покровское, уже объявил: «Еду надолго. Может быть, навсегда».

Перед отъездом он отправился в Царское Село прощаться. Государыня была ласкова с Распутиным. Государь, очень внимательный, с теплой улыбкой, тоже был ласков.

Говорили недолго. Распутин с грустью попрощался с наследником, погладил его по голове:

– Ты, Алексей, держись… Ты держись. Если сон не идет иль голова будет болеть, ты вспомяни меня, и тогда все образуется. Ладно? – И когда Алексей согласно кивнул, Распутин перекрестил его, подтолкнул к отцу: – Иди! Ты иди, милый, а я за тебя буду молиться. – Умолк, но тут же спохватился и добавил: – Я тебя очень люблю, Алексей!

Уходя, со скорбью оглядев кабинет, в котором был накрыт прощальный чай, Распутин сказал Александре Федоровне:

– Я знаю, я все знаю. Знаю, что плохие люди подкапываются под меня, нашептывают разные гадости. – Покосился на государя, с чашкой чая сидевшего в кресле. – Не слушайте их! Люди – гадкие, очень гадкие, они много гаже животных, от животного того не схлопочешь, что можно схлопотать от человека.

Николай молча наклонил голову, соглашаясь с Распутиным.

– Верно, отец Григорий! – У Александры Федоровны возникло желание опуститься перед Распутиным на колени и попросить благословения.

– Не слушайте их! – Распутин повысил голос. – Если вы меня покинете, в течение шести месяцев потеряете вашего сына и вашу корону.

– Как мы можем тебя покинуть? – Глаза у Александры Федоровны сделались блестящими. – Как? Разве не ты единственный наш покровитель, наш лучший друг?

Царь молчал.

Вскоре после отъезда Распутина Алеша решил прокатиться на лодке по озеру. Взял дядьку Ивана – усатого старого моряка, чья широкая грудь была украшена серебряной боцманской дудкой, легкую бамбуковую удочку с гусиным поплавком – самую уловистую и счастливую из рыбацкого арсенала, лучшую снасть на карасей, и отбыл на озеро.

Дядька сидея на веслах, подгребал куда надо, а Алексей ловил рыбу. В тот день он поймал двенадцать карасей, один к одному, золотистых, с красным отливом, благородных, завезенных в озера из Китая, был возбужден, много смеялся.

Берега еще не коснулись, оставалось всего ничего, метр, дядька уже табанил, взбурливая крашеными веслами воду, когда Алеша вдруг сорвался с места, ловко перескочил через скамейку, под которой стояло ведерко с карасями, оперся на удочку – хотел было прыгнуть вместе с нею, но в последний миг передумал, бросил удочку на колени матросу и прыгнул.

Мокрая доска ушла из-под ног царевича, и он ударился боком о носовой выступ лодки, вскрикнул и покатился по берегу, пятная несмываемой зеленью свой нарядный белый костюм.

Дядька, бросив весла, прыгнул следом за наследником. Лодку отбило назад, в озеро, словно бы от тяжелого удара.

– Алеша, ты чего? Алеша! Ушибся? – слезно кричал дядька: ему было больнее, чем пареньку.

Наследник плакал. Дядька подхватил его на руки и бегом понесся во дворец.

У Алексея оказалось задето бедро: на белой коже, быстро темнея, расплывалось желтоватое пятно – след внутреннего кровоизлияния.

– Терпи, казак, терпи, друг, – задыхаясь, бормотал на бегу дядька, – атаманом, казак, будешь!

Во дворце врач ощупал ушиб. Вопросительно поглядывая на наследника, он спрашивал одними лишь глазами: «Больно? Больно?» Алеша отрицательно встряхивал головой – ушиб, странное дело, не болел, раньше такие ушибы вызывали испуганные вскрики, а сейчас наследник молчал.

– Ничего страшного, – сделал заключение дворцовый доктор, – через пару дней и желтизны не будет, а до свадьбы вообще все заживет.

Не зажило. И желтизна не прошла, она сделалась густой, яркой, набухла и переросла в опухоль. Через день разнесло все бедро, подскочила температура. На ноги была поднята вся российская медицина – светила первой величины Федоров, Деревенко, Раухфус. Врачи поставили диагноз – кровяная опухоль, нарыв, но не это было страшным, страшно было другое – начинающаяся гангрена. Надо было срочно делать операцию, а операцию врачи делать не могли, боялись – у наследника не свертывалась кровь, операция погубила бы его. Опухоль увеличилась, приобрела зловещий багровый цвет.

В Москве, перед Иверской иконой Божией Матери, была отслужена литургия, в церкви, приписанной к царскому семейству, день и ночь шли молебны, один священник сменял другого, безостановочно. Наследник тихо умирал, врачи ничего не смогли сделать, и тогда вспомнили о Распутине, – а в сумятице, в тоске о нем просто забыли, «старца» кто-то словно бы просто вырубил, – послали ему телеграмму. Вскоре пришла ответная телеграмма. «Бог воззрил на твои слезы и внял твоим молитвам, – писал Распутин Александре Федоровне. – Не печалься. Твой сын будет жить».

После этой телеграммы температура у наследника поползла вниз, ему стало легче. Алексей пошел на поправку. Так что можно понять отношение Александры Федоровны к Распутину; матери – даже коронованные – такого не забывают.

31 июля в Тюмень, стряпчему Новых пришли две телеграммы, обе без подписи:

«Сана вернулась полуживая зверски обращались голодом мучали».

Вторую телеграмму Распутин вычислил точно, почувствовав ее с такого расстояния, с какого не берет даже самый носатый, со сверхтонким обонянием зверь.

«Страшные зверства нашими мирными жителями обозлили Тяжко Маленького ножка не ходит».

– Ох, Алешка, – вздохнул Распутин и бросил телеграмму на пол. – Чего ж тебя не берегут? Тебя беречь, как собственный глаз, надо. Пуще глаза надо беречь. Ох! – Он запустил руку под полушку, выгреб оттуда еще несколько фирменных телеграфных листков, которые Лапшинская раньше не видела. – Возьми, Ангелин, сложи в папку, сохрани. Чего они под подушкой попусту истираются? А вдруг кому-нибудь пригодятся?

– Кому? – не поняла Лапшинская.

– Детям моим, – строго сказал Распутин. – Телеграмм, которые Распутин прятал под подушкой, было три, все от середины июля: одна от двенадцатого, вторая от пятнадцатого, третья от семнадцатого.

«12.07.1914 г. Серьезная минута Угрожают войной». И «15.07.1914 г. Слава Богу все мирно устраивается Благодарим любовью Помним Обрадовались письму Анна».

– Разве вы писали письмо государыне? – удивленно спросила Лапшинская.

– Не помню, – сказал Распутин.

– А Анне Александровне Вырубовой?

– И это не помню. Был в бреду, – пробормотал Распутин.

«17.07.1914 г. Тучи все больше угрожают Должен ради защиты открыто готовиться Сильно страдает». Подписи под этим образцом почтово-делового стиля также не было. Лапшинская сложила телеграммы в стопку и упаковала в папку в красными шелковыми завязками, она умела, в отличие от других женщин, не интересоваться, почему царица не подписывает своих телеграмм и кто такие Росинька, Душка, Муня, Хохлушка, также отбившие Распутину в Тюмень свои личные послания. Может быть, кто-то из них был Эвелиной, а кто-то женой крупного российского геолога Лебедева? Впрочем, кто такая Муня, Лапшинская знала.

Распутин затих на кровати, лицо его обвяло, рот ввалился, словно «старцу» выбили зубы; из глотки вырывалось глубокое задавленное сипение – похоже, он заснул. Лапшинская продолжала неподвижно сидеть около постели.

Сиплый хрип, вырвавшийся из груди Распутина, прошиб ее насквозь – Лашпинскую словно бы кто-то ударил током.

– Господи, спаси и помилуй!.. Господи, спаси и помилуй! – невнятно зашептала она.

Распутин открыл глаза и, одолевая хрип, произнес сквозь сжатые зубы:

– Ты чего, Ангелин, мелешь?

– Молюсь за вас, Григорий Ефимович.

– Молись, молись, – просипел Распутин, – худа от этого не будет. Интересно, получил папаша мою телеграмму?

Ангелина неопределенно приподняла плечи. Распутин вздохнул: иногда приходя в себя, корчась от боли и выискивая в жаркой красной мгле, стоявшей перед ним, светлые промельки, розовину, он думал о войне с Германией, напрягался, силился отодвинуть ее от себя, но эти попытки были тщетны; когда Распутин почувствовал себя получше, то тщательно продумал и сочинил две телеграммы. Отправил их в Питер царю. Смысл телеграмм был один: «Не затевать войны».

Но слишком далеко Распутин был от российской столицы, на этом расстоянии он не мог повлиять на Николая Второго. Царь находился под другим влиянием – великого князя Николая Николаевича, давнего недруга Распутина.

Великий князь убедил царя в том, что война будет короткой и легкой, Германия рухнет, словно большая куча мусора, едва на нее наедет своими тяжелыми колесами российская телега. Государь поверил Николаю Николаевичу, и когда к нему пришли телеграммы Распутина, вначале одна, потом другая – разница в их отправке была настолько ничтожной, что казалось: Распутин отправил их с интервалом всего в несколько минут, – царь разорвал их и Распутину на телеграммы не ответил.

«Старец» об этом не знал, мрачный, чувствовавший что-то недоброе, он продолжал лежать в Тюмени, силой собственного внушения, уговорами, невнятным мычаньем глушил в себе боль и удивлялся, когда это получалось: на других его внушение и наговоры действовали, на самого себя – нет.

– Значит, война… уже идет? – открыл блестящие воспаленные глаза Распутин; он словно бы на что-то надеялся.

– Идет, – подтвердила Лапшинская.

– Вовсю, значит? Вот цыцка в цыцку! Русского мужичка им не жалко, значит. – Распутин вздохнул. – Кровь понапрасну прольется! Германское железо нам не одолеть. Эх, не смог я… – Распутин горестно вздохнул.

Он твердо верил в то, что смог бы отвести войну в сторону, взять ее, как медведя, на рогатину, отговорить царя от мобилизации, совершить несовершимое: примирить <cм. Комментарии, – Стр. 196…примирить… с Саблером> Пуришкевича с Вырубовой, Гермогена с Саблером, монархистов с кадетами – черт их разберет, все эти партии с их программами, воплями и желанием завоевать власть, примирить силы небесные с силами подземными, огонь с водою, воздух с землей, он сможет сделать то, что до него не делал никто, – и если бы сделал, то не было бы войны! Но война началась.

– Вляпались! – скрипуче вздохнул Распутин – у него внутри что-то захлюпало, зашамкало. Кости противно скрипели даже при малом движении – видать, подступала к Распутину старость.

Один большой писатель отметил в своем сочинении: «В комнату вошел старик сорока трех дет», а Распутин свои сорок три уже оставил позади.

– Ох, вляпались! – снова вздохнул он, прислушался к внутреннему хлюпанью, к скрипу. – Нескоро развяжем этот узел – веревка не та, не верткая! – Он посмотрел на поджавшуюся, обратившуюся в нахохленную ворону Лапшинскую. – И за какие это грехи нас наказал Господь Бог, а, Ангелин? Чего молчишь? – Ангелина не успела заговорить, Распутин сделал ей жест рукой, требуя, чтобы она молчала. – Все, Ангелин, – сказал он, – пора мне подниматься с постели. Хватит болеть!

– Рано еще, Григорий Ефимович!

– Пора, – сказал он строго, – належался на десять лет вперед. Но… – Он вздохнул, пожевал губами. – Чувствую я, Ангелина, что смерть моя не за горами. Придется благословение просить. У кого – не знаю.

– Что вы, Григорий Ефимович! Вы лучше молчите, молчите! Слова вещей силой обладают, иное маленькое словцо, оброненное нечаянно, сбывается. Зачем вам это?

– А затем, что я все загодя чувствую. Так я создан.

– Не надо, Григорий Ефимович!

– И что слова – пустое все! Перед пулей пустое, перед солнцем пустое, перед нашими могилами пустое, перед памятью и перед землею пустое, перед войной пустое, перед сердцем моим… – Распутин провел рукою по груди. – Все пустое. – Убьют меня!

– Не надо, Григорий Ефимович!

– Так оно и будет!

– Не надо!

– А что эта самая… Хиония?

– Говорят, увезли. В Томск.

– И что же?

– Право, не знаю!

– Ненормальная она, – убежденно проговорил Распутин, – потому я за нее и заступаюсь! Богом она обижена. Несчастная! А чего нападать на обиженного человека, а?


Интерес газет к Распутину падал, фамилия Гусевой в отчетах уже почти не упоминалась.

Осенью «Биржевые ведомости», издаваемые в столице, опубликовали следующую заметку: «Заслушав заключение профессора Топоркова, врача-психиатра Иванова, врачей Левицкого и Дмитриевского, окружной суд согласился с этим заключением. Гусева признана страдающей истерической дегенерацией и слабоумием на почве сифилиса. Преступление она совершила на почве аффекта, возникшего у нее в связи с идеей религиозно-политического характера».

Больше о Феонии Гусевой почти никто ничего не слышал, и судьба ее многим была неизвестна. Те, кто помнил эту фамилию, считали, что, скорее всего, она тихо умерла в тюремной больнице, вконец разбитая, опечаленная, с помутившимся рассудком, заработавшая на сибирском холоде скоротечную чахотку, – легкие у нее и так были гнилые.

В полицейском архиве по делу Феонии Гусевой сохранилось очень немногое. Во-первых, следственных документов – все-таки ее допрашивали с пристрастием, прыщавый следователь оказался человеком дотошным, да и не один он был, были и другие, настоящие доки, более спокойные и более умудренные жизнью, метившие на повышение из губернии в столицу, – в деле не оказалось – то ли погибли бумаги, то ли просто исчезли в военной неразберихе; во-вторых, не сохранились документы и о том, как ее переводили из Тюмени в Томск, а вот о пребывании ее в Томске и о дальнейшей жизни кое-что нашлось. Довольно тощенькое дело за номером 146 Третьего уголовного отделения Первого департамента Министерства юстиции. В деле этом «нумерованных полулистов – 30». Всего тридцать.

Попав в психиатрическую лечебницу, Феония будто в воду канула – не видно ее было и ничего не слышно о ней, ну словно бы утонула хворая женщина, а потом, потихоньку оправившись и придя в себя от разговоров со следователем, стала писать в Царицын сестре Пелагее жалобные письма – и до того разумные, доходчивые, что сестра не могла не вмешаться в судьбу Феонии.

Первое время сестра Пелагея плакала по ночам, утром на тын приходилось класть промокшие от слез тяжелые подушки, к вечеру они едва успевали просохнуть, утром подушки вновь оказывались сырыми. Потом хмурый муж, которому слезы жены осточертели, заявил:

– Пожалуй, я от тебя уйду!

– Куда? – вскинулась Пелагея.

– На кудыкину гору!

– Это недалеко, – вздохнула Пелагея, – на коне можно доехать!

– Чего ты себя все рвешь, все калечишь? Не реветь надо, а действовать.

– Как действовать?

– Прошения писать. Гусиным пером. И к прошениям приделывать ноги. Чтоб положительная резолюция была.

– Что-что? – Пелагея слово «резолюция» никогда не слышала. Откуда его только муж откопал… – Чего?

– Резолюция!

– Чего такое революция – знаю, чего такое резолюция – нет. Одно и то же, что ли?

– Дура! – с тихой грустью произнес муж, но что такое резолюция, объяснять не стал – настырная Пелагея выспросила это уже у других.

Выспросив, Пелагея почувствовала себя грамотной и, прочитав очередное жалостливое письмо Феонии, хлопнула себя ладонью по лбу:

– Да что же это я!

Не долго думая, схватила лист бумаги, послюнявила языком рублевую казенную марку, прилепила к верхнему левому углу, полюбовалась на работу и ощутила себя государственно значимым человеком. Взяв ручку, в правом углу аккуратно вывела:

«Его Высокопревосходительству Министру внутренних дел». Фамилию министра она не знала. Да это и не надо было. Целый день, высунув язык, Пелагея трудилась над письмом. На дворе уже стоял май 1916 года. 15 июня 1916 года курьер повез в роскошной сафьяновой папке письмо из одного министерства в другое.

«Его Превосходительству А.А. Хвостову <cм. Комментарии, – Стр. 199. Хвостов Александр Алексеевич…>. Министр Внутренних дел, свидетельствуя свое совершенное почтение Его Превосходительству Александру Александровичу, при сем имеет честь препроводить прошение мещанки г. Сызрани Пелагеи Кузьминой Заворотковой, ходатайствующей о переводе содержащейся в Томской психиатрической лечебнице, по определению Тобольского окружного суда, сестры просительницы, Феонии Гусевой, из Томской лечебницы в Саратовскую».

Письмо, несмотря на усердие курьера, шло от министра к министру пять дней – на сопроводительной записке стоит штамп хвостовского секретариата – 20 июня 1916 года. Фамилия просительницы была искажена – может быть, намеренно, чтобы выказать презрение толстомясой сызранской мещанке… Зачем это понадобилось министерским писцам – неведомо. Фамилия Пелагеи была Завороткина. Не Завороткова, а Завороткина.

Министры внутренних дел и юстиции не дружили. На заседании кабинета министров отворачивались друг от друга. На сопроводительной записке была начертана следующая резолюция: «При личном докладе 22 июня 1916 г. Его Превосходительство г. Министр юстиции изволил приказать: передать прошение в Главное тюремное управление. За начальника отделения Когуков».

Письмо как нырнуло в Главтюрьму, так и не вынырнуло – тяжеловат, видать, был камень, утонуло послание. Пелагея ответа не получила. Поковыряв в носу и поразмышляв с полмесяца, она решила собраться с силами и сочинить новое письмо.

Второе письмо ей показалось убедительнее и серьезнее первого – Пелагея, склонившись над листом бумаги и внимая скрипу пера, чувствовала себя уже настоящей писательницей. Кто знает, может, в ней пропадала Жорж Санд – женщина с мужским именем, или, на худой конец, Чехов в юбке? Пелагея писала о том, что сестра ее совершенно здорова, печальна, разумна, в психиатрической больнице находится по недоразумению, среди чужих, совершенно неухоженная, забытая и сирая, и сам Бог велел отдать ей сестру на попечение.

Второе прошение было переслано и заслушано на распорядительном заседании Тобольского окружного суда. Суд постановил – цитирую: «…затребовать подробные сведения о состоянии здоровья Феонии Гусевой от администрации Томской психиатрической лечебницы».

Ответ не заставил себя долго ждать, в полицейском деле он есть.

«В начале своего пребывания в лечебнице Феония Гусева проявляла симптомы психического возбуждения и повышенного религиозного настроения. В настоящее время у Феонии Гусевой нельзя обнаружить ни бредовых идей, ни галлюцинаций, и вообще она не обнаруживает симптомов какой-либо определенной формы душевной болезни, но в ее поведении можно отметить ясные черты истерической дегенерации и симптомы истерического характера, проявляющегося в сварливости, в постоянных ссорах с окружающими, в необоснованных жалобах, в наклонности к сутяжничеству. Однако нужно заметить, что все эти симптомы в условиях специального больничного режима несколько сглаживаются и проявляются не особенно резко».

Ответ подписал главный врач томской психушки.

Министр юстиции, не испытывавший приязни ни к своему коллеге из ведомства внутренних дел, ни к Распутину, ни к Феонии, в конце концов сам взял в руки синий, хорошо отточенный карандаш и меленьким, птичьим, почерком – каждая буковка очень похожа на воробьиный клевок – наложил резолюцию: «Обратить внимание прокурора Палаты на необходимость особо тщательного переосвидетельствования Гусевой. Казалось бы, что освобождение не должно последовать до полного излечения от сумасшествия и не ранее, чем опасность больной для окружающих будет совершенно устранена».

Да потом, А.А. Хвостову заключение томской психушки показалось очень уж легковесным, несерьезным – так солидные государственные служащие не отвечают. Главврач в психушке что – безусый мальчишка, что ли? Скакунок-юнкер с пухлыми губами и персиковым пушком на щеках?

Томский судья умел держать нос по ветру, он четко высчитал, чего надо министру, – собственно, это было нетрудно. Прокурор в Томске тоже сидел ушлый – суд еще не закончил своего заседания, как он отправил в Петроград телеграмму:

«Томский суд признал: болезнь Гусевой продолжается. Определение Томского суда сообщу своевременно. Прокурор Палаты Висковатов».

Но ни резолюция всемогущего министра, ни определение Томского суда, ни силы земные вместе с небесными, ополчившиеся против Гусевой, не остановили Пелагею Завороткину. Она задернула занавески в собственном доме по адресу: город Царицын, Балтийская улица, 3, – чтобы никто не подсмотрел с улицы, и засела за новое прошение.

«Обстоятельства дела следующие, – начала она бодро, тоном знатока разных бюрократических рогаток и подводных камней, привычно поковыряла пальцем в носу, нос у Пелагеи был длинный, из тех, что кулак чувствует за две недели, ловил все запахи и ощущал не только то, что жарилось на царицынских кухнях, но и на кухнях Москвы и Петрограда: Пелагея верила в успех дела, которое начала, – родная сестра моя Феона Кузьмина Гусева года три тому была привлечена к ответственности по делу Григория Распутина. По означенному делу гласного суда ей не было. Распутин просил суд, не оглашая, прекратить, но почему-то она признана была ненормального ума и заключена в психиатрическую больницу в городе Томске, в которой и в настоящее время находится».

Писала Пелагея бойко, скоро, со скрипом, она уже усвоила стиль прошений, поняла, что лучше писать длинными предложениями – они производят на чиновников большее впечатление, чем короткие, как крысиные хвостики, чернильные строчки; к рубленым фразам «канцыляристы» относятся пренебрежительно, с фырканьем и письма такие без счета сваливают в мусорную корзину; писать все надо в одну строчку, без абзацев, это значит, что автор – солидный ученый человек, такой, как, например, сосед-аптекарь, страшно головастый мужик, понимающий латынь и немецкую речь. Пелагея робела, когда видела его, и никак не могла справиться с дрожью в икрах, – в общем, в бюрократии этой имелось много всяких секретов, и Пелагея их уважала: надо было, чтоб и бумага хрустела, будто пропитанная сахаром, и чтоб чернила были густые, черные, но ни в коем случае не фиолетовые – фиолетовыми чернилами заполняют только похоронные и почтовые ведомости, и чтобы казенная марка на бумаге на пять копеек превышала допустимую стоимость. Для этого надо было взять не одну рублевую марку, а несколько: марку за полтинник, две за двугривенный и одну пятиалтынную, это тоже производит впечатление на прилизанные чиновничьи головы. В общем, секретов было полным-полно, и все их Пелагея уже познала. Собственным горбом, вот ведь как.

«Сестра моя совершенно здорова и не имеет ни малейшего признака психического расстройства. Такое страдание человека здравого ума между помешанными невыносимо, а как родная сестра позднее неоднократно обращалась с просьбой по начальству об освобождении сестры под мое покровительство… – Хоть и бойко писала Пелагея, а ошибок делала тьму, они ложились на бумагу, как мухи на варенье, – «ниоднократно», «излогать», «прозьба», «имеет», почти все слова, начинающиеся на «и», Пелагея украшала полукруглой козюлькой, превращала в «и», очень она полюбила букву «и»: «имеет», «имя». – …или же переводе в Саратовскую психбольницу, так как она жалуется в письмах на климатические условия, содержание в Томске вредно отзывается на ее здоровье, но ходатайства свои до сего времени успеха не имели не только в достижении цели, но и на подаваемые просьбы ответа не получаю».

Еще что понравилось Пелагее, так это запятые, чем больше будет запятых, тем лучше, считала она, и ставила их где придется, от письма с запятыми веяло многозначительностью, мудростью, загадочностью, запятые рождали в Пелагее уверенность.

«В силу необходимости вынуждена утруждать Ваше Превосходительство во имя человеколюбия, соблаговолите сделать со стороны Вашей зависящее распоряжение кому следует об освидетельствовании умственных способностей моей сестры и об освобождении под мое покровительство. Смею уверить Вас, что сестра моя совершенно здорова, судя по ее письмам, которые она мне пишет, человек ненормального ума излагать так не может, надеюсь на Ваше великодушие, просьба моя оставлена Вами не будет. 1917 января 11 дня, Пелагея Завороткина».

Власть уже сменилась, министр юстиции Хвостов, как и его племянник, министр внутренних дел, также ушел в отставку, со сцены его метлой соскребли, с хрустом, как лопатой, в России поговаривали, что «Хвоста отдадут под суд», – возможно, даже и подарок в виде горячей свинцовой плошки преподнесут, и Пелагея очень надеялась на перемену действующих лиц в театре, именуемом правительством, старые декорации трещали и заваливались не только в Петрограде – от рухнувших украшений пыль столбом поднималась в Москве и Екатеринодаре, в Романове-на-Мурмане, поэтому меня, например, не удивили две бумаги, подшитые в дело Гусевой.

Одна – телеграмма из Тобольска от 8 марта 1917 года: «Моим распоряжением сегодня изъято дело Гусевой, покушавшейся на жизнь Распутина из ведения прокурора и передано в опечатанном деле (в телеграмме, по-моему, допущена «опечатка»: скорее всего, не «деле», а «виде». – В. П.) на хранение в Тобольское отделение Государственного банка Точка Прошу дальнейших указаний Точка Сообщаю сведения, Гусева томится в Томской психиатрической лечебнице, признанная душевнобольной Точка Председатель исполнительного комитета Пигнатти».

И последняя телеграмма – самая главная, пожалуй, в деле Феонии Гусевой, не только потому, что она ставила точку на всей этой истории, – по другой причине. Помечена она была 14 марта 1917 года:

«Томск, Прокусуд. Поручаю немедленно освободить содержащуюся Томской психиатрической лечебнице Феонию Гусеву, обвинявшуюся покушении убийство Распутина. Последующим донесите. Министр юстиции А. Керенский <cм. Комментарии, – Стр. 203. Керенский Александр Федорович…>».

Вы обратили внимание, кто подписал телеграмму?

Получив на руки копию с высочайшего решения, Пелагея Завороткина немедленно ринулась в Сибирь за сестрой. Поезда в ту пору работали еще более-менее справно, не простаивали на перегонах, транспорт был на грани разлада, но паровозы пока дымили и толкали поезда, хотя в вагонах уже пошаливали – случалось, что и дезертиры с оружием появлялись, стреляли в пассажиров, и гранаты кидали в окна, но это не удержало Пелагею – сестра была дороже.

Она забрала Феонию к себе в Царицын, выделила ей в доме отдельную комнату, небольшую, но очень светлую – все-таки родная кровь, и плевать, что больна сифилисом, во-первых, сифилис Феонии в психушке подлечили, а во-вторых, враки все это… Враки!

Долгие вечера Пелагея вместе с мужем, открыв рот, слушала рассказы сестры о приключениях и бедах, плакала, ахала, смеялась и снова ахала – Пелагея проявляла свои чувства бурно. Феония ничего не скрывала от нее.

Ну а дальше и я потерял их следы – на пороге уже стояла вторая революция. Октябрьская, за ней надвигалась страшная, страшнее быть не может, война, Гражданская, небо затянуло огнем, и в огне этом, в пыли и реве бойни Феония Гусева потерялась.

Распутин же, вспоминая впоследствии Гусеву, непременно вздыхал:

– Ах ты, козявка Божья! Ну что же ты поверила этому, дура, Илиодорке, а? И подняла на меня руку, а?

Илиодор, кстати, просидел за границей до самой революции, в Россию он боялся нос показать – опасался мести со стороны распутинских сторонников. Книгу он издал шумную, трескучую. Сторонники Распутина – в частности, могущественная Вырубова – приписали ему участие в нескольких покушениях на Распутина, не только Феонии Гусевой.

«Я уверена, что Илиодор также ненавидел Государыню и написал одну из самых грязных книг о царской семье, – отметила Вырубова впоследствии в своих воспоминаниях. – Прежде чем издать ее, он сделал Государыне письменное предложение – купить эту книгу за 60.000 рублей, грозя в противном случае издать ее в Америке. Помню, это было в Ставке в 1916 году. Государыня возмутилась этим предложением, заявив, что пусть Илиодор пишет, что он хочет, и на бумаге написала: отклонить. При Временном правительстве брат его занимался выдачею заграничных паспортов».

Что же касается монахини Ксении, о которой газеты также много судачили, то и она исчезла с поля зрения. Будто и не было Ксении. Полиция ею не интересовалась, и в архивах никаких документов о монахине Ксении нет. По слухам, она дожила до глубокой старости и умерла в здравом уме, не потеряв памяти даже в последнюю смертную минуту.

Вернемся немного назад.

25 июля 1914 года петроградская полиция засекла объявление в газете «Вечернее время»: «Новая книга. Только что вышла из печати. «Мысли и размышления Гр. Еф. Распутина». Цена 1 рубль. Получить можно в складе Издания: Невский, 112, кв. 7, по тел. 51–43. Количество экземпляров ограничено».

Чины из охранного отделения озадаченно зачесались: а все говорят, что Распутин неграмотный! Посмотрели распутинские записки, тщательно изучили корявый – будто курица лапой – почерк «старца», снова почесались: а ведь он действительно неграмотный!

Может, записки эти – дедовское прошлое, вчерашний день, может, Распутин успел выучить грамоту и теперь пишет, как молодой коллежский асессор, стремительно и складно – не пишет, а песни поет? Распутин прислал царю длинное письмо (о содержании его полиция не знала ничего, хотя очень хотела знать) – накатал целый лист. Может, Распутин и впрямь выучил грамоту?

Охранное отделение не поскупилось на «синенькую» и срочно закупило пять экземпляров книги. Приобретенные сочинения оказались «описанием путешествия Григория Распутина по святым местам». Издатель книги Филиппов в заносчивом тоне дал объяснение полиции, что Распутин – живой бог, и он счастлив, что имеет честь быть знакомым с этим богом, и в будущем намерен издать «собственноручную рукопись Распутина с описанием путешествий его», считая это произведение замечательным по красоте изложения.

Полиция оставила Филиппова в покое, опасаясь ответных действий, – Алексей Фролович Филиппов показался ей человеком влиятельным, богатым, способным нажать на кнопки – и если он нажмет их наверху, то дознавателям придется туго, – и занялась выяснением, чей же адрес дан в объявлении? И что за телефон, кому принадлежит?

Телефон принадлежал двадцатисемилетнему студенту Александру Адольфовичу Лидаку, сыну провизора, которому Филиппов предоставил «единоличное и полное» право на распространение распутинской книги, и обитал сын провизора на квартире жены генерал-майора, командира 1-й бригады 37-й пехотной дивизии, Юлии Ильиничны Мандрыки, сорока пяти лет от роду.

«Госпожа Мандрыка с мужем не живет и якобы находится в сожительстве с упомянутым Лидаком, – значилось в полицейском донесении, – а средства к жизни получает от содержимой ею мастерской шляп и дамских нарядов под вывеской «М-мъ Александринъ».

Эти люди были взяты полицией на заметку. На случай, «кабы чего не вышло». Да потом, от молодого человека, вздумавшего делить постель со старухой, можно было ожидать всего. «Что он в ней нашел, сын провизора? – задумались в полиции. – Может, она знает тайну приготовления ядов, которые не знает аптекарь? Или способна из воды выплавлять золото? Из воздуха лепить целебные таблетки? Нет, она умеет делать только безвкусные шляпки, и больше ничего».

Имена студента и любвеобильной генеральши тоже навсегда застряли в полицейском досье. И сторонники «старца», и его противники одинаково брались на заметку.

В те же дни на имя министра внутренних дел пришло прошение от большой группы прихожан Христорождественской церкви подмосковного города Коломны. Первым в длинной колонке подписей стояло имя священника Владимира Востокова – давнего недоброжелателя и завистника Распутина.

Прихожане требовали, чтобы Распутин был «немедленно предан гласному суду», и считали «влияние Распутина для спокойствия страны более вредным, чем сотни самых отчаянных агитаторов революции». «Сознавая то, что в наше страшное военное время спокойствие внутри страны есть условие спасения отечества от немецкого порабощения, – писали патриоты-прихожане, – мы долгом своим сочли обратиться к Вам как к высшему стражу спокойствия и порядка в стране с усерднейшею просьбою принять все зависящие от Вас меры к тому, чтобы Распутин был немедленно предан за свою деятельность гласному суду. – Истинные российские патриоты не поленились свое требование изложить дважды. – И чтобы дать (здесь отсутствует какое-то слово, прихожане, как и их предводитель, священник Востоков, тоже не отличались особой грамотностью) справедливое разбирательство его “деятельности” и чтобы соблазн от его безнаказанности был развеян».

Как видите, все шло своим чередом: Распутин выздоравливал, доносы на него сыпались, как грибы из лукошка, один за другим, полиция трудилась в поте лица, война шла полным ходом, колесо истории сделало оборот, и ничто теперь уже не могло повернуть его обратно, государь пребывал в отвратительном настроении: армия Российская оказалась не готова к затяжным боям, а с ходу закидать германцев шапками, как планировал великий князь Николай Николаевич, не удалось – германец оказался орешком еще тем, знаком был и с клещами, и с молотком, его не страшили ни прямые удары, ни обходные, ни варево в котлах – он давил и давил, плевался огнем и планомерно уничтожал русских мужиков.

Плюс ко всему в нашей армии расцвело предательство – слишком много среди высших офицеров было немцев. Да что генералы – сама императрица Александра Федоровна была немкой!


– Вот и проиграл я свою жизнь! – виновато развел руки Распутин. – Думал, что смогу что-то сделать для России, а не сделал. Конец мне скоро придет, очень скоро придет!

Немного времени, совсем немного осталось до той минуты, когда Распутин, в последний раз побывав в Царском Селе, распрощается с Николаем Вторым и Александрой Федоровной.

– Григорий, перекрести нас всех, – как всегда, попросил Николай.

– Нет, это ты перекрести на сей раз меня, – с неожиданной печалью попросил Распутин.

Царь вопросительно глянул на «старца», на лбу у него появились усталые морщины – он знал многое из того, чего не знал Распутин, но ничего не сказал, подошел к Распутину поближе и перекрестил его.

Но это все было потом, потом, много позже.

А пока Распутин был жив, поправлялся, начал подниматься на ноги и готовиться ехать в Петроград – как только рана затянется, так он и поедет.

Колесу истории предстояло совершить еще один оборот…Привстав на постели, Распутин внимательно поглядел на Лапшинскую. Спросил тихо – голос у него был ровным, чистым:

– Я долго был без памяти?

– Долго.

Распутин вздохнул, произнес неожиданно:

– Баранок как хочется – страсть! И семечек!

Лапшинская стремительно поднялась со стула.

– Семечек нельзя, а баранки я сейчас принесу! Здесь рядом лавка есть, очень хорошая – самые лучшие в Тюмени баранки.

– Не надо, – остановил ее Распутин, – сядь!

Секретарша послушно опустилась на стул.

– Ты лягушек боишься?

– Не люблю! – призналась Лапшинская.

– А их и не надо любить. Знаешь, чем лечат сильную простуду? Когда уже ни баня не помогает, ни «смирновка», ни компрессы? Нужно взять лягушку, поднести ко рту и подышать на нее. Через три часа самый тяжелый больной бывает здоров. Даже если он перед этим совсем… – Распутин загнул палец крючком. – Таким вот был. Загибался. Лягушка забирает всю хворь на себя, она ее проглатывает. И тут же… – Распутин еще больше загнул палец крючком, прижал его к ладони. – Умирает. Прямо на глазах.

– Вы колдун, Григорий Ефимович! – сказала Лапшинская.

– Колдун, – согласился Распутин и замолчал. Задумался. О чем он думал, узнать нам не дано.
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Часть вторая

Убийство Распутина
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О возвращении Распутина в Петроград осенью 1914 года написано мало, детали невозможно восстановить даже по донесениям филеров.

Когда он вернулся в Петроград, еще в недавнем времени бывшим Петербургом или того краше – Санкт-Петербургом, царя в городе не было, он находился на фронте, в Ставке, и Распутин, странно притихший, растерянный – никто никогда не видел его таким, – заперся в своей старой квартирке и долго не показывался из нее.

Хотя вытащить его из квартиры пытались.

Но если в прихожей звонил телефон, «старец» делал вид, что не слышит его, на дребезжащие звонки в дверь также не отвечал – он словно бы обиделся на кого-то и вырубился из жизни. Сняв обувь, он неспешно перемещался по квартире босиком, по-детски смешно шевеля длинными пальцами ног и принюхиваясь к чему-то незнакомому, странному, чего раньше в квартире не было. Иногда он останавливался у стены, у тумбочки, у шифоньера, сколупывал желтым, твердым, как железо, ногтем какое-нибудь пятно, сыро, со всхлипываниями вздыхал и двигался дальше.

Он не знал, что делать, – редкое состояние для энергичного человека.

В Петрограде стояла безрадостная осень – темная, с низкими тяжелыми облаками, плывущими над самыми крышами домов, с мокрыми каменными мостовыми, на которых оскальзывались лошади и, случалось, буксовали, дымя и разбрызгивая по сторонам черные резиновые крошки, слетающие с литых колес, грузовые автомобили – город был неуютен, печален, лишен прежнего тепла и обаяния.

…Распутин подошел к окну и долго стоял около него, смотрел на дома, на мокрую землю и пожухлую, начавшую подгнивать траву, хмурился, кусал губы, потом, погладив через рубаху шрам, оставшийся на животе, пошел на кухню, где в корзине стояло шесть бутылок старой мадеры, вытащил одну.

Некоторое время молча глядел на облитое красным сургучом горлышко, потом рукояткой ножа отбил сургуч и проворно, несколькими сильными ударами кулака выбил пробку из бутылки. Сделал ловкое, стремительное движение, окорачивая выметнувшуюся из горлышка ароматную струю, умело подсек ее – и из голышка не вылилось ни капли вина.

Вновь молча, покряхтывая, прошел в комнату, из которой наблюдал за печальным осенним Петроградом, горько покривил рот. Потом отер рукою горлышко, сделал несколько глотков. Он любил это вино – горьковатое, с привкусом сушеной груши, подгорелой хлебной корочки, еще чего-то, и вообще считал мадеру крестьянским вином, не барским, снова сделал несколько крупных вкусных глотков, соображая, что же ему делать дальше. Царя в столице нет, и приедет он, судя по всему, нескоро – дела на фронте идут не ахти как весело; к царице в гости так просто не заявишься. Да и раньше, если честно, он тоже нечасто бывал в Царском Селе – пару раз в месяц, не больше. А вот по телефону переговаривался часто. Каждый день, иногда даже по нескольку раз на день. В основном с царицей и с мальчиком – меньшим Романовым, наследником престола.

Лицо Распутина, жесткое, костлявое, с татарскими скулами и твердыми складками, уходящими от носа в бороду, разгладилось, складки исчезли: Распутин любил царевича, и царевич платил ему тем же, только Распутин мог снимать у него боль, только он умел останавливать кровь, бегущую из ранки и не думающую останавливаться – то, что для любого мальчишки было пустяком, для наследника могло обернуться непоправимой бедой, – утихомиривать резь в суставах и колики в животе. Любовь Распутина и наследника была взаимной.

И вообще, Распутин, когда находился в хорошем настроении, действовал по простому принципу: на добро надо отвечать добром, а на зло – злом.

У царевича была мягкая душа, внимательные, умные глаза, он желал всем добра, – наверное, большинство людей, страдающих с детства, имеют такую душу, – иногда он прятал свою боль, но, как всякий ребенок, не мог спрятать ее надежно, и главное – не мог спрятать надолго.

Распутин сделал еще несколько крупных глотков и неожиданно обнаружил, что большая, отлитая из коричневого толстого стекла бутылка уже пуста. С недоумением посмотрел на нее и поставил на пол у портьеры. Пробормотал глухо, в себя:

– Что ни говори, а мадерца лучше «слезок»…

Царь, когда приезжал в Крым, в Ливадию, всегда требовал себе «Слезы Христа». Последние два года его встречали этим вином уже в Джанкое – первой крымской станции: как только поезд одолевал Гнилое море и позади оставался узкий перешеек, белый от соли и солнца, машинист сбрасывал пары, и к вагону несли подносы с вином, присланным из Ялты, и фруктами. Вино дорого искрилось в хрустальных, посверкивающих солнцем графинах, призывно играло. Николай жадно бросался к нему. У него даже руки подрагивали от нетерпения. Он наливал себе первый фужер – небольшой, узкий, вмещающий в себя вина не очень много, отпивал глоток, поднимал голову, с полминуты прислушивался к нему, определяя вкус, поймав капельку, прижимал ее к нёбу – в таком вине важен не только вкус, а и послевкусие – и, узнав вино, поняв по вкусу и по тому, что осталось после него, по послевкусию, что это «Слезы Христа», счастливо улыбался, выпивал фужер до дна и тут же наливал себе новый.

Через десять минут царский поезд трогался, оставляя позади Джанкой, и углублялся в жаркие, пахнущие полынью, солью и лисьей мочой крымские степи.

Внизу прошествовал офицер в тесном коричнево-сером мундире, перетянутом крест-накрест ремнями, с хорошенькой пухлощекой девушкой, одетой в изящный бархатный костюм, остановился и, белозубо улыбаясь, показал пальцем вверх, на окна распутинской квартиры. Распутин видел этого офицера, тот Распутина не видел. Распутин узнал его – офицер приходил как-то с дарами, с двумя девушками и пачечкой денег, запечатанной в конверт, просил у Распутина заступничества по службе.

Распутин помог ему – и должность он новую, какую хотел, получил, и очередной чин… В погонах Распутин разбирался не особенно хорошо и практически не представлял, чем чин поручика отличается, скажем, от чина штабс-капитана и какое количество звезд и просветов должно соответствовать этому на погонах, но погоны в прошлый раз у этого офицера имели один просвет, а сейчас – два. Два – больше, чем один, значит, офицер должен быть благодарен Распутину…

«Старец» не удержался, улыбнулся довольно. А офицерик-то, похоже, показывает дамочке, где живет Распутин – «знаменитый на всю Россию человек», тычет вверх черной кожаной перчаткой. Вполне возможно, что он даже видит неясное, расплывчатое пятно распутинского лица за стеклами, но, зная из газет, что Распутина нет дома, нет в городе – корячится он на больничной койке где-то в Сибири, – не сопоставляет человека, маячившего в окне распутинской квартиры, с ее хозяином.

– Ну-ну, – глухо пробормотал Распутин, – чего же ты тычешь в меня, будто конюх в мерина? Но я-то не мерин! Ах, офицерик, офицерик!

Распутин вздохнул. Шрам, оставшийся после удара ножом, болел. Заживать ему еще и заживать.

В доме было хорошо натоплено, в швах шрама скапливался пот, щипал кожу, добавляя к боли боль.

– Охо-хо, грехи наши тяжкие! – Распутину надоело разглядывать Петроград с его унылым небом, безрадостными людьми и мокрыми мостовыми и тем более надоело – полоротого дурака-офицерика, и «старец», болезненно морщась, отправился к себе в комнату. Надо было немного отдохнуть. После ранения он уже, к сожалению, не такой прыткий, каким был раньше, и вряд ли уже сможет кутить до четырех часов утра, как кутил еще три с половиной месяца назад. Впрочем, забегая вперед, скажу, что Распутин напрасно опасался – все вернулось на круги своя: вскоре он начал кутить и до четырех часов утра, и до пяти, и до шести, и ничего с ним не делалось! С ног, во всяком случае, не падал.

– Охо-хо, грехи наши тяжкие! – вновь пробормотал он и повалился на широкую, застеленную голубым атласным одеялом кровать.

Через несколько минут «старец» забылся в коротком тяжелом сне, мадера не опьянила его – он вообще пьянел очень редко, – даже в голове не родила легкого приятного шума, какой рождала раньше, а вогнала в вялое, сонное состояние. Впрочем, что может быть лучше короткого освежающего сна?

Проснувшись, Распутин почувствовал себя лучше.

Надо было объявляться своим знакомым, Питеру, что он приехал, не то ведь газеты сейчас будут трубить в полный голос: «Распутин вернулся, Распутин вернулся!», но всесильные распутинские знакомые должны узнать об этом от него самого, а не из газет.

– Охо-хо!

Первым делом он позвонил грозной старухе Головиной – матери Мунечки, Муни, – пожалуй, самой могущественной из всех питерских старух, которая могла скрутить в бараний рог кого угодно, даже великого князя, даже царя.

– Матушка, – тихо начал Распутин, но Головина, не слушая его, вскричала радостно, басовито, громко:

– Приехал! Отец Григорий, родненький, приехал, Муня! – крикнула она в сторону – видимо, дочь находилась в одной с ней комнате. – Мунечка, святой отец вернулся!

Было слышно, как где-то легко, по-птичьи звонко прощебетала Мунька, и лицо у Распутина потеплело – ему нравилась Муня Головина, и он уже не раз изгонял из нее беса, не прочь был сделать это и сейчас, но ему сделалось боязно: а вдруг шов на животе разойдется?

– Приехал, приехал, – расслабленно пробормотал Распутин в телефонный рожок.

– А чего не телеграфировал? А, отец? Мы бы встречу достойную тебе устроили. А?

– Неловко было, матушка. Чего мне беспокоить-то тебя? Неловко это. Есть ловко, а есть неловко.

– Разве это беспокойство, разве это в тягость, родимый?

– Извини, матушка, – мягко и покорно пробормотал Распутин.

– Мы тут уж совсем испереживались за тебя, извелись… С Мунечкой по нескольку раз на день молились за тебя да за бедных наших солдатиков, погибающих на фронте. Больше нам молиться не за кого.

– Я папе посылал из Тюмени несколько телеграмм, просил воздержаться, не вступать в войну с германцами, но он не послушал.

– Телеграммы, думаю, до него не дошли.

– Как так, матушка?

– Очень просто. Государь наш окружил себя не теми людьми. Вот ты уехал, и он будто бы веру в себя потерял. Слаб человек…

– Да, папа часто бывает слаб, – согласился с Головиной Распутин, – и может сделать не то. Папу надо укреплять.

– Надо, – согласилась Головина. – А как?

– Обыкновенно. Поставить рядом с ним своих людей. Одного, двух, трех, пятерых, десятерых человек. Чтобы он на них мог опереться. Сто человек… Двести. Триста. И чтобы мы рядом находились.

– Хорошая мысль, – не удержалась от похвалы Головина. – Кого предлагаешь на выдвижение?

– Есть хорошие люди, матушка.

– Все понятно. – Головина радостно рассмеялась. – Жду тебя, батюшка, на чай. Когда изволишь быть?

– Сегодня вечером.

Старуху Головину – одну из самых богатых в России, способную сшить себе из бриллиантов платье до пят, если, конечно, такое возможно, – называли в Питере вторым премьером, она имела на Совет министров России такое же влияние, как сам председатель правительства. Если она замышляла смещение кого-нибудь из министров – добивалась этого, если хотела назначения – тоже добивалась. По могуществу ее можно было сравнить лишь с Анной Вырубовой да с самой государыней.

Впрочем, очень скоро Распутин стал сильнее Головиной по части снятий и назначений, он жонглировал кожаными государственными портфелями как хотел – царь, у которого дела шли все хуже и хуже, – армия на фронте терпела поражение за поражением, страна разваливалась, заводы бастовали, крестьяне поднимали на вилы помещиков и жгли усадьбы, – метался, просил помощи у Церкви и Бога и вскоре дошел до того, что посланцем Бога стал считать Распутина. Не без помощи своей венценосной супруги, естественно, Александра Федоровна немало этому способствовала.

Случалось, царь звонил Распутину на квартиру и просил назвать фамилию кандидата на освободившийся министерский пост. И Распутин называл фамилию… Каждый раз это был человек, близкий к нему. Иногда «старец» просил подождать, и царь терпеливо ждал. Случалось, что, пока Распутин консультировался у себя на кухне, ждал прямо у телефонной трубки. В консилиумах Распутина принимали участие все, вплоть до дочерей «старца» и круглолицей, задастой домработницы Дуни, которую Распутин привез из Сибири и теперь представлял всем как свою племянницу и ласково звал «племяшкой».

Так на распутинской квартире рождались государственные муки, российские министры, раздавались портфели и чины, и царь послушно исполнял то, что ему говорил Распутин.

Но это было позже, чуть позже. А пока старуха Головина была сильнее «старца». Распутин хотел ей напомнить про неудачный выигрыш на ипподроме, но старуха уже повесила трубку.

На третий день после приезда пришла Ангелина Лапшинская, сухая, с погасшими, спокойными глазами, сосредоточенная, положила перед ним пачку писем, старых телеграмм, пришедших на Гороховую, но не востребованных, поскольку Распутин лежал на больничной койке, а Лапшинская была при нем, сложила аккуратной пачкой на старом, с охромевшими ножками ломберном столике, произнесла коротко и тихо:

– Вот.

– Ты чего это? – воззрился на Лапшинскую Распутин. Он уже что-то почувствовал, зевнул лениво и меленько перекрестил зевок. – Чего «вот», спрашиваю? А?

Распутин знал Лапшинскую много лет – тихую, верную, не способную предать, хотя ей не раз предлагали заложить Распутина и сулили за это немалые деньги, но Лапшинская ни разу не согласилась на предательство. Однажды Распутину наговорили на Ангелину: «Твоя-то, секритутка… она не за тридцать три серебреника тебя продает, а за три!» Распутин вначале поверил сказанному, хотел было разделаться с Лапшинской, а потом понял – наговор!

А сейчас с ней что-то произошло. Что? Неужели позарилась на деньги и предала его? Распутин стоял перед Лапшинской, нервно покачиваясь, глядел на нее в упор, не мигая. Повторил вопрос:

– Ты чего?

– Уйти хочу от вас, Григорий Ефимович, – наконец тихо произнесла та.

– Что так? Ай случилось что?

– Ничего не случилось.

– Тогда чего тебе у меня не нравится? Выкладывай! Легкая тень проползла по лицу Лапшинской, взгляд Распутина сделался яростным, белым, ноздри раздулись.

– Все нравится, – прежним тихим и спокойным голосом проговорила Лапшинская.

– Раз все нравится, то, значит, что-то не устраивает… Что не устраивает?

– Я на фронт хочу уйти, Григорий Ефимович, я же сестра милосердия, я специальные курсы заканчивала…

Ярость во взгляде Распутина угасла.

– Разве тебе у меня плохо? – поморщившись, спросил он. – У меня ведь тоже фронт… Иной раз знаешь, как горячо бывает!

– У вас хорошо, – сказала Лапшинская, – но сейчас мое место не здесь, а там, на войне.

Ангелина была упрямым человеком, это Распутин знал – не раз проверил на себе, и если она хотела достичь чего-то – обязательно достигала.

– Тебя не переубедить, – сказал он.

– Не переубедить. – Лапшинская едва заметно усмехнулась, уголки рта у нее поползли в сторону, но в следующий миг вновь встали на свое место, и Лапшинская сделалась неприступно строгой.

– Кто же у меня будет секретарить? – неожиданно растерянно спросил Распутин.

– Свято место пусто не бывает. Симанович, он может секретарить…

– Да уж… свято. – «Старец» ослабленно махнул рукой. Лицо его сделалось расстроенным, глаза запали, вобрались глубоко в череп. – Это место ведь такое… – Распутин не договорил, и Лапшинская так и не узнала, что за место она занимала. – Попыхач – это не ты, Попыхач – это Попыхач.

В тот же день Лапшинская ушла от «старца». Вскоре она была зачислена сестрой милосердия в санитарный поезд императрицы Александры Федоровны, и Распутин перестал видеться с нею.


Одним из самых главных постов в России всегда считался пост министра внутренних дел. А в годы войны этот пост вообще приобретал особое значение, поскольку армия находилась на фронте, показать свою силу могли только полиция да жандармский корпус с его тайным сыском и разветвленной системой доносчиков, и все.

Распутину очень надо было, чтобы в кресло министра внутренних дел уселся свой человек. И чтобы товарищем министра – по-нынешнему, первым заместителем – тоже был свой человек.

Имелись на примете у Распутина два господина, с которыми он сталкивался раньше и которые подходили для этого дела: Алексей Николаевич Хвостов <cм. Комментарии, – Стр. 217. Хвостов Алексей Николаевич…> и Семен Петрович Белецкий. Хотя с Хвостовым, если честно, все было непросто, гораздо проще складывались отношения у Распутина с Белецким – начальником Департамента полиции.

Хвостов долгое время был губернатором в Нижнем Новгороде, потом заседал в Государственной думе, но в пору его губернаторства, когда Распутин приезжал в Нижний, Хвостов принял его как обычного голодранца-просителя, пришедшего со снятой шапкой в губернскую канцелярию клянчить зерно в долг для посева и заем на новый плуг, не пригласил к себе за стол, не угостил вином, был сух, полное, щекастое лицо его во время встречи было мрачным, бескровным, и Распутин запомнил это надолго.

Он вообще легко запоминал обиду и долго не вычеркивал ее из памяти – и при случае обязательно рассчитывался, повторяя при этом с широкой, довольной улыбкой: «Должок-с платежом красен-с!»

Хоть и произвел на него Хвостов впечатление, скажем так, со знаком «минус», а никогда ничего плохого Распутину он не делал, и Распутин простил ему ту давнюю сухость – поддался епископу Варнаве, давнему хвостовскому дружку – и решил выдвинуть этого дородного, с умными глазами и мягким ежиком на голове господина на министерский пост. А господина Белецкого – в его товарищи.

С Белецким Распутин тоже был знаком отдаленно, но Распутин знал один факт, очень красноречиво характеризующий Белецкого. Как-то государь поехал в Крым, в Ливадию – надо было немного подлечить морским воздухом наследника, а то мальчик совсем расхандрился в гнилом петербургском климате, да и великие княжны тоже требовали перемены обстановки, о Крыме говорили много и громко – лица их во время этих разговоров оживлялись и розовели – и, если выпадал удобный случай, интересовались у отца по-французски, когда же они отправятся в Ливадию?

Отец хмурился, внимательно выслушивал дочерей и отпускал их, не отвечая на вопрос. Дочери не обижались на отца – понимали, что Россия важнее поездки в Крым…

Наконец отец сдался и однажды вечером, придя к дочерям, торжественно объявил:

– Едем, едем! Завтра едем в Ливадию!

Дочери не сдержали восторга, закричали радостно:

– Ур-р-ра!

Царь поморщился:

– Чего вы кричите, как солдаты?

Приехав в Ливадию, он вызвал телеграммой в Крым Распутина: наследник без «старца» скучал, плохо спал, у него болели суставы – целебный крымский воздух не помогал. Александра Федоровна была этим обстоятельством удручена, ходила с темным озабоченным лицом, а царь, тот даже отказывался от прогулок по Солнечной тропе, которую очень любил.

Параллельно с телеграммой царя в Питер ушла другая телеграмма – ялтинского градоначальника генерала Думбадзе, который предлагал Белецкому и тогдашнему министру внутренних дел Маклаковву избавиться от Распутина, изрядно уже всем надоевшего.

План Думбадзе был бесхитростен. Распутин на поезде прибывал в Севастополь, там его забирал катер, чтобы по морю доставить в Ялту. По пути катер должен был причалить к «Ласточкину гнезду», где на скале, прилепившись на манер изящного спичечного коробка, на железных сваях стоял картинный, очень живописный замок. Распутину как почетному гостю Крыма этот замок Думбадзе просто обязан был показать по протоколу. А наверху во время показа – столкнуть «старца» со скалы в море.

План был очень простой и наивный, генерал Думбадзе не знал «старца», его интуиции, способности ощущать опасность за десятки километров, просчитывать события не то чтобы до деталей – до микроскопических, совершенно невидимых мелочей.

Если Распутин засечет хотя бы один косой взгляд либо просто что-то почувствует, он ни за что не полезет на верхотуру «Ласточкина гнезда», полюбуется замком снизу, с моря, и даст команду плыть дальше. И все-таки шанс уничтожить «старца» был.

Белецкий тогда не дал хода телеграмме, он вообще оставил ее без ответа, и ялтинский грузин-генерал ничего не предпринял, оставил Распутина в покое.

Об этом Распутин узнал и фамилию Белецкого хорошо запомнил. Хотя у него были к Белецкому свои претензии – слишком уж плотно тот окружает его своими «гороховыми пальто», иногда эти смурные, с вечно озабоченными лицами и мокрыми красными носами люди не дают ему и шага ступить, держат цепко, приходится удирать от них через черный ход.

Раньше филеры грелись у Распутина в прихожей либо на кухне, иногда даже пробавлялись горячим чайком, сейчас он приказал не пускать их в дом – пусть довольствуются подъездом, этого достаточно. Либо вообще кукуют на улице. И жизнь филеров сделалась хуже, совсем плохой.

С другой стороны, «гороховыми пальто» мог распоряжаться <cм. Комментарии, – Стр. 219…мог распоряжаться… генералы…> не только Белецкий, но и генералы Джунковский либо Глобачев. Распутин это тоже знал и при случае недовольно щурил глаза, пощипывал пальцами длинный чувствительный нос.

– Развели паразитов, понимаешь, управы на них нет! Но ничего, ничего-о, – произносил он убежденно, прислушиваясь к собственному голосу, к странной дырявой хрипоте, появившейся в нем, – это была именно дырявость, будто ржавый нож Феонии Гусевой пробил не только его тело, но и его душу, – найдем управу… Дай только время!

Он подходил к иконе и, видя, что огонь в лампаде едва теплится, повышал голос – дырявость усиливалась, превращалась в некое странное сипение:

– Дунька! – И когда в комнате оказывалась крепконогая, круглолицая, крепкозадая проворная Дуня, «племяшка», – рявкал на нее: – Лампадного масла добавь!

Потом становился перед иконой на колени и молился за наследника, за Александру Федоровну, за «папу»-царя, находившегося в Барановичах, в Ставке, за то, чтобы ему сопутствовала военная удача.

Но, судя по тому, что творилось на фронте, молитвы Распутина не всегда доходили до Всевышнего – боевые операции шли с переменным успехом, вернее сказать, часто вообще без всякого успеха: наступления, рывки, которые русские части сделали в первые дни войны, угасли, потери были большие, с фронта в Россию потянулись эшелоны с ранеными, достигли они и Петрограда.

И что еше оказалось особой приметой войны, вызывающей горькое ощущение, – в Петрограде появились безногие солдаты, неумело обращающиеся с костылями, чьи форменные рубахи с погонами украшали серебряные «Георгии» – боевые ордена.

Солдаты эти матерились, угрюмо посматривали на людей, задирали питерских чиновников, попрошайничали и пили. Напившись, плакали, жалея самих себя, товарищей, оставшихся на фронте, и неведомо было им, живы товарищи сейчас или нет, оттуда ведь, как известно, письма не всегда приходят, да и написать не всегда есть возможность: то бумагу на цигарки искрутили, то сосед карандаш украл, то немцы окружили, надо отбиваться – не до писем, стало быть, то вдруг с аэроплана сбросили газовую бомбу… Распутин пробовал разговаривать с такими солдатами, те посылали его матом далеко-далеко, и ничего из этого дружеского общения не получалось, а один – с оттяпанной под самый пах правой ногой – даже замахнулся костылем с насаженным на конец острым железным шипом:

– Пшел вой отсюда!

Распутин не обиделся на этого солдата, вечером помолился за его здоровье, а потом выплеснул из головы, будто помои: чего держать в мозгах постороннего человека? И молился, молился, молился за царя. Понимал «старец»: пока царь жив, пока сидит на своем месте – с ним, с Распутиным, все будет в порядке, потеряет царь трон – и Распутину будет плохо. Может быть, даже хуже, чем самому царю.

Но вернемся к филерам да к Хвостову с Белецким. Что касается филеров, то они, когда Распутин выдворил их из своей квартиры, не растерялись – облюбовали себе чуланчик внизу, в подъезде, рядом с комнатой дворника, который по совместительству был и ключником и привратником, а потом, поразмыслив, взяли дворника вместе с дворничихой, часто замещавшей мужа по части метлы и лопаты, на денежное довольствие. Уж очень начальство стало нервно себя вести, когда дело касалось Распутина. Поэтому ради успокоения чинов с позументом на погонах дворницкую семью лучше было взять на довольствие.

На Распутина же филеры крепко обиделись – выгнал из тепла на холод, будто собак, а простуда у «гороховых пальто» была профессиональным заболеванием, от хронического насморка их не могла вылечить даже могила, так на тот свет они и уходили с красными сопливыми носами.

– У-у, курощуп гнилозубый! Дай только повод либо «добро» сверху – мы тебе живо башку из нагана опечатаем. Свинцовую дулю точно между рогов влепим, чтобы издали было видно!

Фамилия Хвостова крепко сидела в голове Распутина еще и потому, что старый сибирский друг, тобольский епископ Варнава, не давал Распутину забыть эту фамилию. Варнава же, в свою очередь, был хорошо знаком с Хвостовым, а также с Илиодором и ко всей распре Распутина с Илиодором, к борьбе и «пусканию крови» относился отрицательно. Перед тем как Распутин уехал из Тюмени – уже после ранения, – он сказал:

– Я знаю, сейчас не время говорить о мирском, идет война, человек в ней – маленький винтик, сломать его или уничтожить ничего не стоит. И всякая распря забывается, отходит на задний план, потому что война – это слишком большая беда… Пойми, Григорий, сейчас тебе с Илиодором лучше помириться.

– С Илиодоркой? – Распутин вскинулся, болезненно поморщился – ему нельзя было делать резких движений. – Никогда!

– За Илиодором стоит большая сила. Одна «Черная сотня» чего стоит… А «Союз Михаила Архангела»! Илиодор не одинок.

– Согласен. «Черная сотня» – большая сила.

– А еще кто?

– Например, Хвостов, нижегородский губернатор.

– Хвостов – тьфу! Это никто, плевок на земле! Я скажу папе – и никакого нижегородского Хвостова не будет.

– Будет другой, такой же… который возьмет да выступит против тебя. А Хвостов не выступает и не выступит…

– Тьфу! Что ты предлагаешь делать?

– Тебе надо окончательно переманить Хвостова на свою сторону. Чтобы он тебе не врагом был, а другом.

– Да Хвостов мне не враг. Он – никто, нуль. Ни то ни се…

– А должен быть другом, помощником, – терпеливо, будто ребенку, постукивая посохом по камню, горбато проступающему из земли, втолковывал Варнава. – Ты будешь должен сунуть ему пряник. Он за него схватится и будет твоим навсегда, на всю жизнь. Понял арифметику?

– Чего уж тут непонятного? – Распутин не выдержал, усмехнулся, жестко сощурил свои водянисто-пивные глаза. – Раз он связан с Илиодоркой, то, значит, через него можно выйти на этого сумасшедшего монаха, кинуть в горло пачку денег и заставить его замолчать. Так?

– Так, – подтвердил Варнава.

Тяжело вздохнув, Распутин прислонил руку к продырявленному животу, погладил его, словно бы утишая боль, глянул на светлеющую за деревьями пьяную Обь, сжал свободную руку – правую – в кулак. Илиодор, когда гостил у него в селе Покровском, выкрал из сундука «царицкины» письма. Если эти конверты с посланиями пойдут гулять по белому свету – будет большая беда. Он снова вздохнул: головы тогда не сносить.

– А что, может быть, это и выход, – подумав, произнес Распутин. – И насчет пряника мысля хорошая, и насчет Илиодорки. Хоть Илиодорка и мерзопакостен, как ободранная лягушка, но я зла на него не таю, и если можно с ним разойтись мирно – мирно и надо расходиться. Ты, отче, за Хвостова головой готов ручиться?

– Готов и головой.

– Тогда надо бы с ним повидаться и это дело обстоятельно обкашлять.

– Что-что, а это дело я устрою мигом, – пообещал Варнава, – и сам буду присутствовать при разговоре. А ты постарайся, Григорий, приласкай все-таки Хвостова, сделай его своим. Мужик он нужный, такие на дороге не валяются.

Разговор тот Распутин запомнил крепко, поскольку Варнава был не только его другом – был человеком, которому он верил так же, как самому себе, и вот сейчас, спустя некоторое время, настала пора действовать.

«Ну что ж, значит, решено, – сказал Распутин себе, немо шевельнул губами и, оглянувшись на икону, перекрестился. – Хвостова – в министры, Белецкого – в товарища – только надо, очень надо с Хвостовым повидаться. В первый раз он впечатления не произвел, если не сказать хуже – впечатление было плохим».

Распутин начал действовать. Главное для него было вновь оказаться рядом с царем. Царь в эти дни находился не в Петрограде – продолжал пребывать в Барановичах, в Ставке.

«Старец» несколько раз говорил по телефону с царицей, Александра Федоровна была грустна, жаловалась на недомогание, на то, что повзрослевший за каких-то три-четыре месяца наследник также неважно себя чувствует. Война подкинула много новых дел: царица занялась организацией госпиталей и санитарных поездов – Распутина к себе, в Царское Село, не приглашала, поскольку дома не было хозяина, а без хозяина гостей принимать не принято. Распутин это понимал, терпеливо покашливал в кулак да бубнил в телефонный рожок разные успокаивающие слова.


Ангелина Лапшинская была права, заявив Распутину, что «свято место пусто не бывает»: место секретаря, теперь уже постоянно, занял Арон Симанович. Вообще-то, имя Симановича было не Арон, а Аарон, но слишком уж вычурно звучали для русского уха два «а», стоящие в начале имени, прилипали к языку, будто два леденца, поэтому Симанович выправил себе новый паспорт, сократил свое имя на одно «а» и очень быстро сделался для Распутина незаменимым человеком.

При Попыхаче Распутин вообще перестал считать деньги, он не знал, что это такое, точнее, что такое нехватка денег, – он жил как при коммунизме, ни в чем себе не отказывал, не ведал, что такое очереди за хлебом и сахарные карточки; если ему требовались деньги, то их ему тут же приносили. Причем приносили в чем угодно, даже в помойном ведре, ставили к ногам: «Пожалуйста! Можете хоть лопатой есть!»

Впоследствии Симанович написал: «Жизнь Распутина требовала громадных сумм, и я всегда их доставал». А денег Симанович действительно мог достать много, поскольку за ним стояли известные богачи: Рубинштейн, Гинцбург, Соловейчик, Каминка, Манус и другие <cм. Комментарии, – Стр. 223…известные богачи…>. Не только в Петрограде, в других городах – тоже, деньги он мог добыть где угодно, даже в уссурийской тайге, где нет ни банков, ни бирж, ни богатых деловых людей – только кабаны да тигры.

Через некоторое время, как-то утром, страдая от жестокого похмелья, что было для Распутина весьма редко – «старец» никогда не маялся головной болью, – Распутин выпил из бутылки кислых суточных щей, вытер рот подрагивающей рукой и сказал:

– Симанович, ты хороший секретарь!

– Лучше Лапшинской? – не удержался от вопроса Арон.

– Лутче, – ответил Распутин. – Прикажи-ка Дуньке, чтоб еще одну бутылку этой пакости принесла. Очень уж хорошо кислое пойло приводит в чувство.

Симанович улыбнулся и вышел из комнаты. Способ похмеляться холодными суточными щами изобрели в старые времена – еще тогда научились наполнять здоровенные, черного стекла бутылки, оставшиеся после лихого застолья, суточными щами, самим бульоном, крепко затыкали их пробками и опускали в подвал, в прохладу. В бутылках щи настаивались не хуже шампанского и мигом приводили в чувство любого, даже самого выдающегося, питока, быстро снимали головную боль, быстро убирали железную тупость в желудке, колики в кишках и похмельное остолбенение.

Дунька принесла тяжелую, влажно поблескивающую черную бутылку, аккуратно держа ее двумя руками, с выражением робости и уважения на лице. Протянула «старцу».

Тот, уже малость пришедший в себя, ловко хрястнул кулаком по донышку бутылки, вышибая пробку, проворно заткнул пальцем горло, чтобы не пролилось ни единой капли, и ввинтил бутылку в черный жадный рот. Кадык, будто мотор, с хлюпаньем заработал у него: вверх-вниз, вверх-вниз, скользя под поросшей черным волосом коже шеи, бутылка вскоре опустела, и Распутин поставил ее на пол. Глянул на Симановича, вновь появившегося в проеме двери.

Сказал с ухмылкой:

– Тебе, Арон, мучений русского человека не понять.

– Не понять, – согласился Симанович, – куда уж мне!

– Хорошее дело придумали наши деды. – Распутин пнул босой ногой опустошенную бутылку. – Пить они умели по высшему разряду. И как я раньше об этом пойле не знал? А? Ну, чего там у нас на сегодня?

– Утренний прием. Народ уже собрался.

– Утреннего приема не будет. По причине моей болезни, – сказал Распутин. – Прием переносится на завтра. Что еще?

– С моими единоверцами надо бы встретиться…

– Сегодня?

– Неплохо бы сегодня.

– С кем это?

– С бароном Гинцбургом, со Львом Бродским <cм. Комментарии, – Стр. 225. Бродский Лев…>, с Самуилом Гуревичем, с Манделем, с присяжным поверенным Слиозбергом…

– Адвокат?

– Присяжный поверенный.

– С адвокатами и социалистами встречаться не буду.

– Но этот адвокат <cм. Комментарии, – Стр. 225…Но этот адвокат…> – богатый человек… Прошу сделать исключение.

– Деньги, что ль, платит? На это дает? – Распутин снова пнул ногой пустую бутылку.

– И на это тоже.

– Ладно, сделаем, как ты просишь… Но только ради тебя, Арон, а не ради этого адвокатишки. А пока накрути по аппарату Царское Село, надо у мамы узнать, как там Алешка, не болит ли чего?

Вечером Симанович привез Распутина на встречу со своими «единоверцами». Встреча была обставлена по высшему разряду, в шампанском можно было мыть ноги. Черная икра стояла в ведрах, обложенных льдом. Если быть точным, это не встреча была даже, а целая конференция. Впоследствии Симанович в своей книге так ее и назвал – конференция. В повестке дня конференции стоял один вопрос: «Как евреям обустроить жизнь в России?» На конференции «старец» сказал следующее:

– Вы все должны помогать Симановичу, чтобы он мог подкупить нужных людей. Поступайте, как поступали ваши отцы, которые умели заключать финансовые сделки даже с царями. Что стало с вами? Вы уже теперь не поступаете, как поступали ваши деды. Еврейский вопрос должен быть решен при помощи подкупа или хитрости. Что касается меня, то будьте совершенно спокойны. Я окажу вам всякую помощь.

В общем, понятно, о чем говорил Распутин.

После этой речи «старец» стал жить еще богаче: у него то появлялась новая шуба из баргузинских соболей, подаренная зубными врачами, то на счетах дочерей прибавлялись деньги – по пятьдесят тысяч рублей им переводил на обновы Дмитрий Львович Рубинштейн, то происходило еще что-нибудь «приятное». Деньги Распутин не считал и смело входил в любой ресторан – не только в наскучившую «Виллу Роде», – бил зеркала, колол хрусталь, ножом вспарывал атласную обивку на мебели – куражился, в общем. А в этом он толк знал. И никто при этом, ни один человек не говорил Распутину ни единого остепеняющего слова.

Наступала его эпоха, распутинская. И то, что она была такой, можно было отнести на счет Симановича и тех, кто стоял за ним. Вот такого секретаря подобрал себе Распутин на место Лапшинской. Это с одной стороны. А с другой, сложилась любопытная ситуация, имеющая свой собственный механизм – ситуационный, так сказать: Россией управлял царь, царем – царица, царицей – Распутин, а Распутиным – Симанович. Так кто же в таком случае управлял государством? И кто был подлинным государем? Симанович?

Романовы были обречены, вместе с ними – и монархия, и дело их, и сама Россия.


Распутин, как и просил Варнава, повидался с Хвостовым. Варнава послал Хвостову телеграмму, в которой сообщил, что прибывает к нему в гости вместе со «старцем» на пароходе…

Встреча на этот раз была совсем иной, чем та, что состоялась когда-то: Хвостов уже хорошо усвоил, кто такой Распутин и что он может в этом мире, примчался на пристань в роскошном английском автомобиле и наблюдал за швартовкой парохода.

Утро выдалось теплым, с грустной дымкой бабьего лета, с плеском крупных рыб на воде, уже сейчас, в этом обманчивом тепле, чувствующих, что скоро все изменится, жестокие морозы стиснут землю, на реку упадет прочное, как железо, ледовое одеяло, и жизнь на Волге угаснет – она едва-едва будет теплиться. Впрочем, одурь продлится только до весны, а весной все начнется снова, по очередному кругу.

Капитан парохода стоял на верхнем мостике и в жестяной рупор подавал команды, матросы действовали слаженно – Хвостов невольно залюбовался их работой; несколько человек в робах и тельняшках составляли единый механизм.

– Вот оторвы! – не выдержав, похвалил Хвостов матросов. – За такую швартовку положено ведро водки ставить! – Он вытащил из часового кармашка изящную золотую луковку, щелкнул крышкой: вся швартовка с подходом к причалу, с отработками машины «вперед-назад» заняла десять минут. Хвостов, который понимал кое-что в речном деле – сам не раз плавал с пароходами нижегородской компании в низовья Волги, в Каспийское море и по врожденной своей любознательности интересовался всем подряд и все засекал.

Сидевший в машине питерский князь Андронников – побирушка, гостивший у него уже целую неделю, приподнялся на кожаной подушке, равнодушно посмотрел на пароход:

– Прошу прощения, не расслышал!

– Красиво, говорю, работают, стервецы!

– А-а-а, – вяло протянул князь, протер глаза, пожаловался: – Что-то я не выспался, Алексей Николаевич. – Передернул плечами и прижал к себе щегольской, сшитый из скрипучей коровьей кожи портфель. – Сам не свой какой-то… Ноги-руки не подчиняются.

– Вернемся в город, пожалуйста – заваливайся в свою опочивальню и дрыхни хоть до утра. Тебе даже обед туда подадут. Но здесь пока держись!

Пароход, залитый солнцем, был великолепен – слепяще-белый, с высокими бортами, длинной тонкой трубой и щелкающими о тугую воду плицами колес, он напоминал некую сказочную машину, способную перенести человека в беззаботный сказочный мир, туда, где нет ни зла, ни хмурого неба, ни склок, ни преследований, ни войн – только вечное солнце и вечное тепло, и Хвостов восхищенно покачал головой.

Закончив швартовку, капитан – молодцеватый, весь в белом – дал приветственный гудок, он хорошо видел с высоты мостика волжский берег, пристань, большой лакированный автомобиль. Хвостов в ответ приветственно поднял руку.

Распутин с епископом сошли с парохода последними – «старец» опирался на руку Варнавы, лицо его было желтовато-бледным: то ли укачало на воде, то ли не отошел еще от ранения и плохо себя чувствовал – не понять… Варнава нежно, будто женщину, поддерживал его, забота епископа о друге была трогательной.

Посреди толпы Распутин остановился, задержал Варнаву и, широко открыв рот, глотнул воздуха.

– Что, так плохо? – спросил Варнава.

– Уже лучше… Получшело. Все проходит… Пройдет и это. Окончательно пройдет, когда я ступлю на землю.

И действительно, едва Распутин ступил на берег, пощупал носком мягкого щегольского сапога, насколько податлив и ласков здешний песок, как лицо его порозовело, обрело некое величие, и он совсем пришел в себя, когда около него оказались Хвостов и князь Андронников, одетый в засаленный форменный мундир, принадлежащий непонятно какому ведомству.

– А-а-а, и ты тут, – сказал ему Распутин. Андронников промолчал.

– Прошу в мой мотор, – приветливо улыбаясь, лучась глазами, пригласил Хвостов.

За столом подавали тройную волжскую уху, сваренную из трех сортов рыб, заправленную свежей стерлядью, зеленью и сладким перцем, уха была крепкой, вязкой. Распутин, который испробовал на своем веку много рыбных блюд, был приятно удивлен талантом хвостовского повара и произнес одобрительно:

– Однако!

Хвостов и Варнава пили холодную, со слезами, проступившими на бутылке, «монопольку», принесенную из ледника – специальной, набитой льдом ямы, устроенной в погребе, Распутин – любимую свою «мадерцу», выписанную Хвостовым из Крыма.

Попробовав ухи, Распутин разомлел, лицо у него разгладилось, и он, потянувшись к Хвостову, сидевшему рядом, тронул его за плечо.

– Знаешь, милый, – на «ты», словно Хвостов был его старинным другом, произнес он, – если бы ты меня так, как сегодня, принял в прошлый раз, ты бы давно был министром.

– Очень сожалею. – Хвостов наклонил к гостю полное щекастое лицо, по ежику у него пробежал ветер. – Виноват, в прошлый раз не сориентировался.

– Я ведь тогда специально приезжал смотреть тебя, неужели ты этого, милый, не понял?

– Нет. – Хвостов вздохнул. – Не понял.

– Жаль, жаль, милый. – Распутин взял со стола бутылку с мадерой, налил себе полный фужер, пояснил Хвостову, что это вино рождено Богом для радости.

Хвостов промолчал. Варнава тоже молчал.

Но молчать долго было нельзя, пауза могла стать неприличной, и Хвостов неожиданно для себя так же на «ты», словно бы раз и навсегда определяя дистанцию – очень короткую, дружескую, которая отныне будет отделять его от Распутина, сказал:

– Пей, пей, отец Григорий, вина много… Не жалей его! И в Петербург. – Хвостов специально назвал Петроград Петербургом, как это было совсем недавно. – Дам тебе с собою. Сколько пожелаешь – столько и дам. Ящик, два, три…

– От ящика я бы не отказался, – размягченно произнес Распутин: Хвостов нынешний здорово отличался от того, прежнего, Хвостова – сухого, надменного, словно бы закованного в металл, с безразличным взглядом, это был совсем другой Хвостов, и он нравился Распутину. – Пусть только твои обалдуи мадерцу в вагон погрузят, а в Петрограде я уж разберусь, как довезти вино до дома.

– Да у тебя охрана, отец Григорий, больше, чем у меня, она мигом сообразит, что надо сделать.

– Охрана не для того, – быстро произнес Распутин.

– Но подсобить шефу – это для нее самое милое дело. И ума большого не надо.

– Не люблю я ее, – признался Распутин.

– А ее и не нужно любить. Ко мне тоже приставлены топтуны, зимой знаешь как шваркают сизыми носами! Сопли тянутся за ними на полкилометра, не к ухе будет сказано. Но с топтунами, отец Григорий, спокойнее. Они и дотащат тебе мадеру до самого дома. Ящика такой мадеры… – Хвостов щелкнул ногтем по бутылке. – Специально привезенной мне, мало. Я дам тебе три ящика.

Распутин промолчал, налил себе еще вина, выпил, почмокал языком:

– Нектар! Лучше шампанского в сто раз! От шампанского один только пук в нужнике бывает, а это… – Он снова поднес фужер ко рту – уже пустой, дорого поигрывающий в лучах солнца резными хрустальными гранями, перевернул и чмокнул фужер в пяточку. – И попка хороша. Как у красивой женщины.

Легкая тень проползла по лицу Хвостова – он не понимал шуток, от которых дурно попахивало, хотя сам бывал часто груб. Но доброжелательная улыбка как припечаталась к его губам, так и продолжала там оставаться, и вообще он весь лучился добротой, вниманием, внутренним светом, это был настоящий кандидат в министры, весь вид его говорил Распутину, что Алексей Николаевич Хвостов не подведет.

– Пей, отец Григорий, пока пьется, на том свете такого вина не дадут…

– Никто не знает, что будет на том свете, – задумчиво произнес Распутин, – а чего не будет. Иногда хочется хотя бы одним глазком заглянуть: а что нас там ждет, какие коврижки? Вот ты, к примеру, будешь министром. – Он неожиданно колко и как-то осветленно глянул на Хвостова. – Самым могущественным министром в Российской державе, вскарабкаешься на самый верх, а и даже оттуда не увидишь, что нас ждет. Но ты можешь подсобить – с твоей помощью можно удовлетворить любопытство.

Князь Андронников, до этой минуты безмолвно сидевший за столом, неожиданно громко засмеялся, потом сконфуженно стих и прикрыл рот маленькой, аккуратной, будто у женщины, пухлой ладонью с грязными пальцами.

– Ты чего? – перевел на него взгляд Распутин.

– Да так. Кое-чего подумалось, святой отец. Но мелочи все это, мелочи!

Распутин усмехнулся – он понял, о чем подумал Андронников, на лбу его собрались озабоченные морщины.

– Да, у всякого министра внутренних дел есть много возможностей отправить человека на тот свет, в рай или в ад… А, Алексей Николаич?

– У министерства никогда не будет разногласий с тобой, святой отец. – Хвостов, поддерживая Андронникова, также назвал Распутина святым отцом. – И способ отблагодарить я всегда найду. Этот человек – Хвостов указал на Андронникова, – мое доверенное лицо… Каждые полмесяца он будет приносить тебе конверт, в конверте – полторы тысячи рублей. В месяц – три тысячи. Хватит на первое время?

Распутин ничего на это не сказал, но одобрительно наклонил голову, расправил пальцами поникшие на темени волосы. Ногти, обратил внимание Хвостов, были у него нестриженые, запущенные. Легкая тень вновь проползла у Хвостова по лицу, заставила дрогнуть дряблый влажный рот и исчезла.

– Тебе придется выйти из «Союза русского народа», – сказал Распутин Хвостову, голос у него повысился, сделался неприятным: к «Союзу русского народа» люди относились по-разному, сам же Распутин не мог однозначно ответить на вопрос, хороший этот Союз или плохой. Одни видели в нем националистическую организацию, поднимающую русского мужика на погромы, другие считали, что Союз может поддержать, дать вторую жизнь русской культуре, третьи видели в нем силу для разгрома немцев, четвертые полагали, что никто, кроме Союза, не способен дать серьезный бой всякого толка инородцам, и прежде всего – евреям. Недаром в «Союзе русского народа» состоял известный думский оратор Владимир Пуришкевич.

– Я не принадлежу к этому Союзу, – сказал Хвостов и сделал знак, приказывая убрать со стола тарелки, поменять посуду и подавать второе, – и никогда не принадлежал, но, отец Григорий… Во всяком деле обязательно имеется свое «но»… Членами «Союза русского народа» являются монархисты – сторонники государя, и я нахожусь в некой растерянности: с одной стороны, я должен их поддерживать, а с другой… – Хвостов красноречиво развел руки в стороны, пошевелил пухлыми пальцами в воздухе.

Распутин скатал из кусочка хлеба крошечный колобок, помял его и кинул себе в рот, потом согласно наклонил голову – ответ Хвостова он принял. Сощурил один глаз.

– Скажи теперь, милый, а в каких отношениях ты находишься с Илиодоркой?

Это был главный вопрос, который Распутин хотел задать Хвостову, и Хвостов ждал его.

– Илиодор – человек управляемый, – сказал он.

– Кем? – быстро спросил Распутин.

– В частности, мною. То, что я скажу Илиодору, то он и сделает. Не бойся Илиодора. У всякой гадюки можно выдрать ядовитый зуб, и она будет безвредна. Так и Илиодор. Илиодор замолчит и беспокоить тебя больше не будет.

– А если я потребую, чтобы Илиодор был арестован, ты исполнишь это?

– Как, каким способом это исполнить, подскажи, святой отец? Если бы Илиодор находился в России – исполнил бы непременно, но он бежал в Христианию, он сейчас в Норвегии, и мне до него не дотянуться. Увы!

– А если его оттуда выкрасть?

– Будет межгосударственный конфликт. В условиях войны с немцами – штука серьезная.

– Тогда как же ты заставишь его замолчать?

– Заставить замолчать проще, чем выкрасть. Есть деньги, а раз они есть, то, значит, его можно припугнуть, есть дипломатические каналы давления на Норвегию, а раз они существуют, то Илиодора можно вообще изолировать или загнать за Можай – в Канаду, в Аргентину или в Африку к людоедам.

– И что, его там могут сожрать? – с неожиданным любопытством спросил Распутин, перекрестился: – Свят, свят, свят!

– Запросто могут. А из черепа сделают кубок для бананового вина.

– Ну что ж… В таком разе Илиодорку будет жалко: какой-никакой, а все православный человек, живая душа…

– Если Илиодорка узнает, что я против него, то он сам испарится, исчезнет, как дух, – сказал Хвостов, – тебе не придется его больше бояться.

– Да я и не боюсь. – Распутин шевельнул плечами, снова ухватил своими темными, с неостриженными ногтями пальцами кусок мягкого хлеба, привычно скатал из него крохотный колобок, кинул себе в рот. – Чего мне его бояться-то? Но ощущение опасности, того, что кто-то смотрит тебе в спину и точит нож, есть. Только это и есть, а с остальным все в порядке. – Распутин взял бутылку с мадерой, налил себе до краев в фужер, красноречиво тряхнул опустевшей посудиной.

Хвостов сделал знак прислуге, на столе через несколько секунд возникла новая бутылка.

– Прошу! – сказал Хвостов.

– Произнеси слово хорошее… Чего пить впустую! – потребовал Распутин и, не дожидаясь, когда Хвостов заговорит, отпил немного вина, восхищенно почмокал губами. – Хорош-ша мадерца. Какчественная!

– Качественная, – поправил Хвостов.

– Я и говорю…

– А тост будет такой. – Хвостов поднял хрустальную стопку. – За здоровье Григория Ефимовича, за то, чтобы он всегда радовал друзей, и прежде всего – царя-батюшку. – Хвостов чуть привстал на стуле. – А с ним – и всех нас. Долгие лета тебе, святой отец! – Хвостов чокнулся с Распутиным, и, когда тот потянулся к губернатору для поцелуя, Хвостов на мгновение замялся, лицо его брезгливо передернулось – хорошо, что Распутин, опьянев, не заметил этого, – потом взял себя в руки и ответно потянулся к «старцу».

– Вот мы и заключили союз, – сказал Распутин.

– А я могу его освятить, – подал голос Варнава, – чтобы он крепче был.

– Белецкого ты, конечно же, знаешь? – спросил Распутин у Хвостова. – Начальник Департамента полиции который…

– Конечно, знаю… Как не знать!

– Он будет у тебя заместителем, – сказал Распутин, – товарищем, значит… Годится?

– Годится, – согласился Хвостов.

– Ну и лады. – Распутин вновь потянулся к бутылке. – Это дело требует вспрыснуть и зажевать… Чего там у тебя еще из еды есть? Икра черная, давленая, имеется?

– Паюсная? Найдем.

– Давай сюда эту парусную! Очень люблю такую икру. Особенно если посол слабый. В такую икру хорошо добавить чуток сахара – дольше храниться будет. И вкус у нее нежный, очень нежный, полгода держаться будет.

– Принесите паюсной икры, – приказал Хвостов прислуге, добавил, повысив голос: – Полное блюдо!

Икру принесли в большой латунной миске с витыми серебряными ручками, в гору икры на манер флага была воткнута большая ложка с золоченым черпачком.

Обед продолжался еще два часа, после чего Распутин с Варнавой удалились в покои – отдыхать.


Царская семья имела два двора: один двор принадлежал Николаю Второму и Александре Федоровне, второй двор – матери Николая, вдовствующей императрице Марии Федоровне, оба двора враждовали друг с другом. И если первый двор принимал Распутина как родного, привечал его и почитал, то второй двор – ненавидел.

Николаю Второму приходилось трудно. По характеру своему он был очень мягким, уступчивым человеком, простым, без венценосной напыщенности – многие, кто с ним встречался, разговаривал, видели в Николае не царя, а обычного мужчину, прожившего нелегкую жизнь, хорошо понимающего, что такое боль и беда, что такое слезы и как окрыляет иного подмятого, искалеченного буднями человека маленькая радость.

Всю жизнь царь искал спутника, советчика, на которого можно было бы положиться, опереться, который находился бы рядом с ним, и не мог найти такого человека. Более того – всегда ощущал холодок отчуждения: его предавали, его поносили, причем делали это не открыто, в лицо, а за глаза, глядя в спину, довольно подленько, немногочисленные приятели тоже довольно часто предавали его, ну а те, кто зависел от царя по службе, друзьями быть никак не могли – это была бы дружба по принуждению.

А дружбу по принуждению царь не признавал.

Николай Второй стоял у окна своего вагона и думал о том, что всякий человек, независимо от своего положения, от того, царь он или тварь дрожащая, бывает бесконечно одинок: внутри, около сердца рождается боль, которая распространяется по всему телу, мешает дышать, вызывает озноб, холод в висках и в затылке, желание раз и навсегда покончить с этой постылой жизнью, умереть… А на том свете все равны – и цари, и рабы…

Под колесами гулко простучали стрелки, промелькнул разъезд с потемневшей водонапорной будкой, у которой к крану была привязана рубчатая пожарная кишка, а у двери стоял старик в выцветшей казацкой фуражке и, приложив руку к козырьку, внимательно разглядывал царский поезд, возвращающийся из Ставки в Петроград.

Разглядев человека, приникшего к окну вагона, старик сдернул фуражку с головы и поклонился, потом осенил уходящий на большой скорости поезд крестом. Царь с грустью и благодарностью проводил глазами старика.

Был царь одет в простую, сшитую из обычного, защитного цвета сукна гимнастерку и такие же брюки, заправленные в обычные солдатские сапоги. На груди висел Георгиевский крест, других наград на гимнастерке не было. Да и не нужно было императору вешать какие-либо ордена и знаки отличия на себя, он и без орденов был приметен и узнаваем.

Царь скучал по своему дому, по семье, по Александре Федоровне – Альхен, Аликс, по своей Шурочке, которой сейчас доставалось больше, чем ему… И действительно, даже тому доброжелательному старику у водокачки не объяснишь, почему он, русский царь, оказался женатым на немке и сможет ли немка в период войны с немцами быть на стороне русских и выступать против своих соотечественников? Альхен по его совету открыла в Царском Селе госпиталь, в котором лечит изувеченных русских солдат. И лечит на совесть, в этом Николай был уверен твердо.

Больше всех царь скучал по младшенькому своему, по Алеше, Алешечке, наследнику Алексею – человеку пока еще маленькому, слабому и доброму, как и его отец, но отец верил в то, что сыну повезет больше, чем ему.

Хотя, с другой стороны, как сказать – слишком нервной стала Россия, по любому малому поводу вскипает, будто огромная кастрюля, поставленная на сильный огонь, волнуется… Николай помял пальцами отросшие усы – надо бы укоротить, да все руки не доходят, кончик одного уса зацепил зубами, помял его.

Он находился в вагоне один – точнее, не в вагоне, а в штабной его части, большой, по-царски роскошной и одновременно деловой комнате на колесах, с крепким лакированным столом посредине и мягкими, с бархатными спинками и сиденьями стульями, – отослал всех, даже конвойных офицеров, которых любил, – эти люди были преданы ему душой и телом, но в друзья не годились. Иногда он с ними играл в карты – это максимум, что мог себе позволить.

День подходил к концу, земля за окнами вагона была унылой, высохшей, постройки – старыми, новых домов почти не встречалось, и вид этого разрушающегося старья больно сжимал Николаю сердце.

Материнский двор, борясь с ним, распускает неприличные сплетни, и он не может совладать с ними – несмотря на то что он – царь, могущественный человек… ан нет – оказывается, он так же беззащитен, как и простой смертный, поэтому обида кипит в нем, вышибает из глаз слезы, что-то жесткое, холодное перехватывает дыхание – царь страдает, а ничего сделать не может, всякое его действие оборачивается пустотой, щемящей тоской, такой внутренней болью, что хоть криком кричи.

У Николая и Александры Федоровны одна за другой рождались девочки – все девочки и девочки, вот ведь как, а он ждал мальчика, наследника престола, будущего российского самодержца, и материнский двор не упускал из поля зрения «девичьего факта» – высказывался беспощадно, зло, Александра Федоровна горько плакала в одиночку – не хотела, чтобы муж страдал из-за нее. Лишь лицо царицы – нежное, в каком-то детском пушке, неожиданно покрывалось морщинами, старело, да глаза светлели, теряли свой цвет – слезы выжигали их.

И вот родился мальчик, слабый, с осекающимся дыханием – царевич Алексей. Царь давно придумал ему имя, еще в пору, когда он не был женат на Альхен. У Алеши оказалась гемофилия – редкостная болезнь, только один из ста тысяч человек болеет ею, болезнь эта опасна для солдата, привыкшего драться на дуэлях и участвовать в сражениях: при ней кровь не свертывается, можно потерять ее всю и умереть.

Сейчас Алеша уже почти взрослый и его пора брать с собою на фронт, но Николай этого боялся: а вдруг там что-то произойдет? Единственный человек, который умеет останавливать кровь у Алеши – это Распутин. Он знает слова заговора, каких-то потайных молитв и делает то, чего не могут сделать ученые люди, врачи, приват-доценты от медицины и профессора. Знает травы, которые помогают, а врачи этих трав не знают, более того – считают травы вредными.

Материнский двор и тут не остался в тени, пустил злобную утку: Алексей, мол, не сын своего отца. А чей он, спрашивается, сын? Емельяна Пугачева? Александра Сергеевича Пушкина? Петра Первого?

Родственники, в чьих действиях уже ясно просматривалась цель – свергнуть его, Николая Второго, с престола, в средствах себя не ограничивали, они могли пойти на что угодно, даже на самую крайнюю меру…

И кандидат подходящий на престол, как они считали, у них имеется – Михаил Романов, младший брат царя. Эх, Миша, Миша… Впрочем, и Михаил вряд ли долго продержится на троне. Если, конечно, его туда посадят. Человек он бесшабашный, умеющий хорошо пить и хорошо закусывать, женился не по-царски <cм. Комментарии, – Стр. 236…женился не по-царски…>, на безродной красавице, сделав ее графиней Брасовой, дав ей дворянское настоящее. Если уж нет прошлого, то пусть будет хотя бы настоящее. Что еще хорошего есть в Михаиле? Научился материться, как сапожник, никогда не унывает, семьянин же из него никудышный. Не царь, в общем. Николай Второй зажато, словно внутри у него сидела боль, вздохнул.

От материнского двора пошла сплетня, будто наследника императрица родила не от Николая – законного отца, а от уланского генерала Орлова, двухметрового красавца, на которого засматривались все петербургские женщины, вдовца и кутилу.

Николай знал этого человека, хотя ко двору никогда не приближал – Орлов был ему неинтересен. Да и жену свою Николай тоже знал хорошо – она могла быть грешна в другом, но только не в этом, не в измене – изменить ему Альхен не могла. Альхен была прижимиста, берегла каждую копейку, экономила на одежде, заставляла дочерей своих – великих княгинь – ходить в старье, сама не стеснялась штопать платья, экономила на еде, но изменить мужу не могла. Для нее проще было принять яд.

Царю передали слова, которые он якобы произнес при родах Алексея. Роды были тяжелые, их принимал лейб-акушер царского двора профессор Отт, Альхен от боли часто теряла сознание, стонала и просила, чтобы у постели обязательно находился ее лечащий врач Тимофеев. Тимофееву она доверяла, Николай ему тоже доверял – это был основательный, лишенный юмора, но очень участливый, сердечный человек, блестящий специалист.

Так вот, Тимофеев якобы заявил, что императрице необходима операция (интересно, почему это заявление не сделал профессор Отт), в результате которой кто-то должен умереть – на выбор – либо императрица, либо наследник, либо – либо. Николаю передали, и якобы он не колебался ни секунды, услышав эту страшную новость, сказал:

– Если это мальчик, то царицей можете пожертвовать. Спасите ребенка, это наследник!

Операция была сделана, все завершилось удачно – и мальчик и роженица были спасены, но слова его (якобы его) стали известны Альхен, и между ними пробежала черная кошка. Царица, оправившись, стала открыто похаживать к Орлову.

Но не было этого, не было. Царь не выдержал, стукнул кулаком по изящному бронзовому перильцу, которое предохраняло окно – а вдруг кто-нибудь неосторожно вдавится в стекло литым плечом и превратит его в груду осколков. Стукнул второй раз, удар проник в руку, в тело, заставил Николая поморщиться.

Худая молва, выкатившаяся из двора императрицы-матери, особого вреда Николаю не причинила, и Александре Федоровне тоже не причинила, а вот Орлову причинила. Николаю стало неприятно, что командир уланского полка, носящего, кстати, имя Александры Федоровны, живет тут же, под боком, в Царском Селе, и он решил отправить его военным советником в Каир, в русское посольство. Орлов, здоровенный красавец, был раздосадован до слез, растерян – он умел воевать и участвовать в парадах, умел сам принимать парады и командовать солдатами, метко стрелять из револьвера и превосходно разбирался в армейской тактике, в том, как держать оборону и вести наступление, но вот дипломатом никогда не был… Да и жаркий климат, тамошние пески и солнце, на котором, говорят, плавится стекло, были не для него, северного человека, но царь настоял на своем, и генерал Орлов отправился в Египет.

До Каира он не доехал – умер по дороге, и в Царское Село вернулся в цинковом, тщательно запаянном гробу.

Похороны Орлова были пышными и горькими, царь чувствовал свою вину перед этим человеком.

Потом он дважды приходил к нему на могилу и клал большие букеты цветов, стоял некоторое время молча, щурясь, будто ему резало глаза, затем уходил. Он не был впрямую виноват в смерти Орлова, хотя ясно, что тот умер от приступа ностальгии, болезни, которой подвержены только русские люди, от унижения, от осознания того, что очутился в почетной ссылке, хотя и служил царю верой и правдой, как не была впрямую виновата и чопорная, с надменной душой матушка Николая, вдовствующая императрица Мария Федоровна, по прозвищу Гневная, но все-таки вина лежала на них обоих, на царе и его матери.

Он соскучился по Альхен, по ее огрубевшим рукам, по тихим песенкам, которые она пела ему на немецком языке и, вспоминая свое детство, невольно прикладывала к глазам платок, по огню большого камина, у которого любил сидеть с Алешей.

Царский поезд почти не останавливался на станциях, хотя Николая Второго там ожидали депутации почетных граждан с хлебом и солью, – тормозил только, чтобы заправиться водой, углем да дать возможность смениться паровозной бригаде, которая следовала вместе с поездом, – одна смена уходила на отдых, вторая заступала, наскоро проверяла буксы, колесное хозяйство, тормозную систему, усталый паровоз давал длинный, хриплый гудок, и царский поезд следовал дальше.

Усталость гнездилась во всем теле Николая, отзывалась нытьем и болью в каждой косточке, ему не хотелось никого видеть, хотелось просто побыть одному – он устал не только физически, он устал от лиц, которые видел в Ставке каждый день. Ставка – это не Царское Село, не дом, где можно спрятаться за портьерой либо тихо посидеть у камина. Ставка – это узкое место, пятачок с бешеным ритмом жизни, с гарканьем пьяных офицеров, с ночной стрельбой – это казачьи разъезды отгоняют подальше подозрительных людей, с ревом грузовых и легковых автомобилей, там царит атмосфера, в которой даже нельзя забыться.

Николай иногда по нескольку часов не мог уснуть – сколько ни тщился, ни призывал к себе сон, ни вспоминал своих домашних, Альхен, девочек и Алешу, ни выравнивал в себе дыхание, стараясь, чтобы сердце не билось оглушающе громко – так, что его стук слышит, кажется, половина штаба, – а заснуть никак не мог.

Сон приходил где-то в четыре, в пять часов утра, когда ночное небо начинало сереть, а звезды из крупных, ярких, будто хорошо начищенные пуговицы на генеральской шинели, превращались в серенькое невзрачное сеево, речным камешником проступавшее в выси.

Царь задержал свое дыхание, услышал, как в висках, в мышцах и артериях, в самих костях больно забилось сердце, помял пальцами простуженное горло и задал себе вопрос: счастлив он или нет?

Нет, не счастлив. Возможно, он чувствовал себя бы по-иному, сохрани добрые отношения с матерью. Но эти отношения уже никогда не восстановить. Из-за Альхен. И чем дальше – тем хуже, тем шире пропасть.

Дело дошло до того, что даже в конвойную службу, в охрану, царь перестал брать русских людей, дворян, боясь, что они его предадут, подставят под револьверное дуло или допустят к его столу отравителя.

Конвойные офицеры у него – сплошь кавказцы. Князь Дадиани, которого Николай любил за преданность, бесшабашность, способность кутить всю ночь, не смыкая ни на минуту глаз, а утром трезвым как стеклышко, с чистым, совершенно лишенным усталости лицом явиться на службу и, если понадобится, не вылезать из седла до вечера, сопровождая царя. Гогоберидзе, Абашидзе, Дадиани – царь знал тех, кто сопровождал его в поездках, охранял, готов был прикрыть от пули, вытащить из огня, из смятого в железнодорожной катастрофе поезда, из воды, если он неожиданно окажется там, знал не только по фамилии, а и по именам.

Сменив русский конвой на кавказский, царь неожиданно услышал новость: сердитая матушка его, вдовствующая императрица, тоже перестала доверять своему конвою – мрачным русским дворянам, и также собиралась сменить его на кавказский, но сын опередил ее.

Кавказцы оказались неподкупными людьми, но они были чужими в России и побаивались ее, из боязни часто вели себя нагло, хватались за шашки и пистолеты, хамили – и не всегда чувствовали себя в Петрограде уютно. И единственной своей защитой считали царя, а царь самым верным, самым надежным своим прикрытием – кавказцев.

Кроме кавказцев – в основном князей и высокородных дворян из Грузии, в его конвое были еще татары.

Хотя и должен был занять российский престол старший брат <cм. Комментарии, – Стр. 240…старший брат…> Николая, Георгий, но не занял – Георгию не повезло, он умер совсем молодым, мальчишкой еще, от туберкулеза. Коварная болезнь прочно сидела в нем, она затаилась, хотя все считали Георгия вылечившимся, но стоило ему принять участие в велосипедных гонках, как он оказался вычеркнутым из жизни – его начало выворачивать наизнанку кровью, он выплевывал собственные легкие черными кровяными сгустками, стонал, не понимал, что с ним происходит, и плакал. Умер вдалеке от родного дома – в Абастумане.

Не стало старшего сына – и мать поутихла, сделалась скорбной, вялой, глаза у нее угасли, исчез из них яростный глубинный свет, которого Николай всегда побаивался.

Хоть и постарела мать в одночасье, но не сдалась – невзлюбила Николая еще пуще.

Николай относился к этой нелюбви спокойно, как-то даже высказался: «Собака лает – караван идет», но с внутренней своей готовностью мигом развернуться к матери лицом и дать бой не расставался – старался держать себя в форме и не выбрасывал мать из головы даже тогда, когда начинал пить. Он мог выплеснуть ее устало из своего сознания вместе с шампанским или остатками «Слез Христа», но не делал этого: в крови Романовых, в генах уже триста лет сидело отвратительное ощущение опасности, заговора, отравы, тлело чувство борьбы друг с другом, и не всегда предметом борьбы был престол, часто Романовы просто боролись за свою жизнь.

Николай вздохнул. Нет, все-таки он несчастлив, глубоко несчастлив. Ну, какое может быть счастье, если в их семье происходит такой раздрай: мать люто ненавидит родного сына и настраивает свое окружение против него? Россия так же, как и его семья, находится в раздрае и никак не может помириться сама с собою. Да какое может быть счастье или хотя бы простейшее спокойствие, раз все подпалено и грозит взорваться, раз идет война, раз болен его любимый сын Алеша…

На Алексея уже было совершено покушение.

Царь чуть не застонал, вспомнив об этом: Алешка хоть подрос, но он всегда для отца был и будет маленьким, и вообще он – крохотная крупица в механизме такой огромной безжалостной машины, имя которой государство, и зернышку этому очень трудно уцелеть.


Царскую семью издавна, еще при отце Николая, Александре Третьем, обслуживала персональная яхта «Штандарт». Название судна соответствовало действительности: яхта ходила под личным царским штандартом. Была она справная, со стремительным, хищным телом, изящными очертаниями, способная быстро набрать хорошую скорость, верткая, с малой осадкой – сделали ее талантливые руки, командовал яхтой контр-адмирал Чагин.

Алеша на «Штандарт» тянулся – он вообще тянулся к военным, к оружию, в нем начал проклевываться солдат, и это радовало отца, но находиться на «Штандарте» постоянно царь не мог, поэтому царь попросил Чагина, чтобы тот прислал в Царское Село двух матросов. Специально для Алеши – пусть рассказывают наследнику о флоте, о кораблях, о нравах, существующих на море, о том, кто такой боцман, кто дед, как зовут там старших механиков – машинных богов, а кто – штурман, что такое рынд-булинь и чем отличается ют от клотика, а киль от топовых огней

Вскоре эти матросы прибыли – крупнотелые, добродушные, с сединой в висках. Их оформили в Царском Селе садовыми рабочими – таков был порядок, всех, кто впервые появлялся в царском окружении, вначале проверяли, давали работу вне дома, а уж потом приближали… С чагинскими матросами поступили точно так же. Пройдут испытание – будут допущены в апартаменты.

Однажды Алеша играл в саду. Сад при дворе имелся великолепный, хорошо ухоженный, на него добрую сотню лет потратили специалисты, нанимаемые для этих целей в Англии, с Алексеем находился камердинер – внимательный, молчаливый человек.

Неподалеку находились и чагинские матросы – переговариваясь, они занимались обрезкой кустов. Ощипки, сухие хвосты матросы собирали в небольшие стожки, чтобы затем вынести за ограду и там сжечь.

При появлении наследника говор матросов стал тише. Алексей, занятый своими делами, минут десять возился в траве, потом пошел к матросам.

И тут случилось что-то необъяснимое, страшное: один из матросов, держа перед собой кривой садовый нож, будто турецкий ятаган, неожиданно кинулся на наследника. Наследник вскрикнул, отпрыгнул от тяжелого, неповоротливого матроса в сторону, увернулся от ножа – тот рассек им воздух, нож мелькнул молнией вторично, наследник увернулся от ножа и во второй раз.

Камердинер, что-то угрожающе крича, кинулся к матросу, матрос, не обращая внимания на камердинера, снова прыгнул на Алексея, вновь рубанул ножом и на этот раз рассек ему ногу – наследник кубарем покатился по земле, камердинер перемахнул через мальчишку и навалился на матроса. Выбил у него из руки нож, ловкой подсечкой опрокинул на землю.

Матрос ткнулся лицом в кучу перегноя, приготовленного для того, чтобы подкормить розовые кусты, камердинер кулаком ударил его по затылку, вгоняя голову целиком в перегной, затем стиснул руками шею. Хоть и здоров был матрос, а камердинер оказался здоровее: матрос наелся навоза и задохнулся.

Второй матрос на помощь к своему товарищу не пришел – остолбенев, он стоял все это время в кустах.

Когда его начали допрашивать, он признался, что был послан вместе со своим приятелем в Царское Село с одной целью – убить наследника. Не должен, дескать, отпрыск Николая Второго занимать российский престол, для этого есть другие люди. Из окружения матушки-императрицы, естественно.

Вечером того же дня царь заперся у себя в кабинете и напился. Если он вздумает прижать мать, то настроит против себя всю Россию. Если даст делу о покушении законный ход, то тут тоже палочка о двух концах, один из которых ударит по матери-императрице, второй – по нему самому.

Он решил не предавать это дело огласке.

Адмирал Чагин, от которого прибыли эти люди, – он поручился за них, головой отвечал за крутоплечих здоровяков в тельняшках, – заперся у себя в каюте и не пустил жандармов не только к себе, но и вообще на яхту «Штандарт». Он не хотел отвечать на вопросы жандармов. Чагин загнал в ствол трехлинейной мосинской винтовки патрон, в ствол налил воды, сунул себе в рот и ногой нажал на спусковой крючок.

Выстрел практически оторвал адмиралу голову, кровь густо забрызгала стену и потолок роскошной капитанской каюты, в кресле же остался сидеть парадный адмиральский мундир с орденами и погонами, залитыми кровью; вместо головы таращился какой-то странный мясной обрубок с торчащими из него зубами. Жандармов, когда они это увидели, рвало – слишком уж страшной была картина.

После Чагина осталось покаянное письмо, в котором он просил у Николая Второго прощения.

Наследник потерял много крови, но все обошлось, ни отец, ни мать никогда не напоминали ему об этом случае, и нервное потрясение, которое он претерпел, также прошло – все окончилось благополучно. Лишь кривой шрам на ноге Алексея напоминал о том, что было.


– Дай Бог, чтобы былое это не вернулось никогда, – грустно проговорил Николай Второй.

Колеса под полом отбили звонкую железную дробь, в густеющих вечерних сумерках поезд проскочил забитую народом станцию – на перрон явилась очередная депутация бородачей с хлебом и солью, но царь приказал не останавливаться, поезд с ревом проскочил дальше и через две минуты растворился в серой, непроглядной мгле.

В Петроград царский поезд прибыл на восемь часов раньше намеченного срока. Николай Второй приказал выдать членам паровозной бригады по пятнадцать рублей серебром премии и, не задерживаясь в помрачневшем, темном, с малым количеством света Петрограде, поехал в Царское Село – к жене, к детям…

Был уже поздний вечер, под горбатыми мостками, проложенными над тихими, глубокими каналами, слабо поблескивала черная вода, на западе, там, где плескалось холодное осеннее море, над горизонтом повисла недобрая густо-красная полоса. Солнце уже давно нырнуло за землю, уползло в далекие дали, а мрачный отсвет от него остался, резал глаза, и легкое радостное чувство, родившееся в царе – скоро он увидит Альхен, Алешу, четырех своих малышек, которые ростом вымахали уже с мать, стали настоящими великосветскими дамами, – угасло.

Царь помрачнел, протер рукою зеркально чистое стекло автомобиля, словно бы не верил, что таким озлобленно-резким, чужим может быть небо, оглянулся на конвой, не отстававший от автомобиля ни на шаг, и, насупившись, погрузился в свои думы.

И вот странное дело: на память словно бы что-то надавило, в голову сразу же пришел Распутин, бледный дрожащий лик его словно бы возник перед Николаем в сумраке автомобильного салона. «Старец» укоризненно глянул на Николая, и царь, насупившись, отвел глаза в сторону, он понял, что Распутин уже появился в столице и долго еще будет попрекать его за то, что Николай выскользнул из-под «старца», ушел от его влияния, за то, что начал войну с немцами… Может быть, они даже поругаются. Царь допускал и такое. Он вообще был прост в общении и мог ругаться даже с дворниками, не видя в этом ничего зазорного, – с одной стороны, это было плохо, а с другой, если тщательно обмозговать это дело, – хорошо.

Пусть они и поругаются со «старцем», но Распутин его не бросит, не будет вести себя так, как ведут остальные Романовы, образовавшие при матушке второй двор, все время норовящие подставить Николаю – законному государю – подножку, Распутин и совет полезный даст, и поколдует, и – если надо – у Бога защиту для царской семьи выхлопочет.

Царь облегченно вздохнул, откинулся назад, на пухлую кожаную спинку автомобильного сиденья, и закрыл глаза – он здорово устал, и если бы не радостное предчувствие встречи с семьей – незамедлительно уснул бы.


Распутин зашел в торговый дом на Литовском проспекте, глянул на себя в длинное узкое зеркало, врезанное в квадратный каменный столб, стоящий посреди зала, зацепил глазом, что в бороде у него появился серебристый волосок, ловко ухватил его крепкими пальцами, дернул, сдул на пол. Пробормотал огорченно:

– Нечего растить седые волосы! Не старый еще… Рано! Какая-то старушка с родимым пятном на кончике носа, дорого одетая, в капоре, отделанном собольим мехом, кинулась к «старцу», потянулась к руке, смешно шамкая крупным, лишенным зубов, влажным ртом:

– Святой отец, благослови!

По лицу Распутина пробежала брезгливая тень, нырнула в бороду, он отшатнулся от старухи, но в следующую секунду сообразил, что это производит неприятное впечатление, протянул бабке руку для поцелуя, та звучно ее чмокнула, и Распутин отошел в сторону.

Филер, наблюдавший эту сцену из дверей, усмехнулся – он не любил Распутина.

«Старец» тем временем уже переместился в отдел старых вин, поставил на прилавок большую корзину, сплетенную из лозы, и, сощурившись, стал медленно читать названия, красочно напечатанные на этикетках.

Начал с шампанских. На «Мадам Клико» его взгляд не задержался. «Силлери Гран-Муссе» в больших черных бутылках он тоже обошел вниманием – дрянной небось напиточек-то, обычная заморская кислятина. Вместо этого шампанского лучше суточных щей выпить. В последнее время Дуняшка наловчилась по этой части – сварит щи, выстоит их сутки, сольет из кастрюли бульон – и в бутылки из-под шампанского. Пробкой покрепче придавит, сложит бутылки в корзину и – вниз, в хозяйский подвал, которым разрешено пользоваться почетному жильцу дома номер 64 по Гороховой улице, квартира номер 20, Григорию Ефимовичу Распутину,

Щи Дуняшкины такими сильными оказываются, что запросто вышибают тугие пробки – те, как свинцовые пули, с которыми ходят на лося, могут выкрошить из подвальных сводов каменные осколки, могут и человека покалечить, если тот случайно окажется рядом, – убить не убьют, но глаз высадят запросто.

И что в таком разе кислым распутинским щам «Силлери Гран-Муссе»? Детский лепет, дристушка из винной ягоды. А вот «Мине Жен Орижиналь» – это уже посерьезнее, и цена в три раза выше, чем у «Силлери», Распутин это шампанское пробовал. Остался доволен. «Мадерце», правда, уступает, но вино хорошее. Совсем иного класса, чем мадера, но после супа «Мине Жен Орижиналь», в отличие от «Силлери», можно выпить. Чтобы во рту оставался приятный вкус.

Имелось еще шампанское «Эксцельсиор», непонятно, чье оно – то ли французское, то ли португальское. Распутин в этих тонкостях не разбирался, но «Эксцельсиор» было, по его мнению, шампанским на любителя. Может, кому-то «Эксцельсиор» и нравится, а «старцу» – нет, ноги мыть еще годится, а чтобы в рот – не-ет, господа хорошие, увольте!

Распутин поплевал себе на руку, расправил влажными пальцами брови – в отдел вместе с подтянутым артиллерийским поручиком, перекрещенным новенькими скрипучими ремнями, вошла женщина, на которую «старец» сразу обратил внимание – чистая, как ангел. Такая чистая, что Распутин даже несколько оторопел, в следующий миг отметил невольно, что он готов вести себя, как повела старая бабка в капоре, отороченном собольим мехом, – готов плюхнуться перед этим ангелом на колени и потянуться губами к ее нежной руке…

При воспоминании о бабке, которая еще не ушла из магазина, все глядела на Распутина широко открытыми глазами и тихо молилась, Распутин поморщился: до чего же противная старуха! Пятно, расплывающееся у нее на носу, свидетельствовало о том, что бабка не Богом, а совсем иными силами помечена. Другое дело – эта чистая, с тревожными, умными глазами женщина, при виде которой в груди у Распутина сразу сделалось горячо. Он снова поправил влажными пальцами брови и смело, в упор глянул на женщину.

Поручик, поймав взгляд Распутина, нахмурился было, но в следующий миг обмяк, улыбнулся.

«Знает меня, – понял Распутин, – встречались ранее. А где встречались – вряд ли уже вспомню. Богу одному, пожалуй, это только и известно. Да и помнить всякие мелочи не обязательно – чего загружать впустую мозги? А вот баба у него – перший сорт, дюже хороша – чисто лесная ягода. Вкусная и душистая. М-м-м!» Поручик поклонился Распутину. Распутин кивнул в ответ и, желая привлечь к себе внимание дамы, заговорил громко, властно, потыкал пальцем в полку с «Мине Жен Орижиналь», потом ткнул пальцем в приказчика:

– Голубчик, положи-ка шесть штук в корзину!

– Слуш-юсь! – бодрым, хорошо отрепетированным возгласом отозвался приказчик.

– А если я возьму десять бутылок этой кислятины, твои рабочие смогут доставить вино ко мне домой?

– Всенепременно-с!

– Тогда десять бутылок!

– Кто это? – услышал Распутин за спиной шепот дамы. – Человек крестьянского вина, а берет дорогое шампанское…

Цель была достигнута. Распутин знал, что делал, внутри у него шевельнулась сладкая истома, он невольно подумал: «А неплохо бы этого офицерика загнать на фронт, тогда будут открыты все двери… Но чтобы заслать его в Тмутаракань, где немцы режут русским потроха и вывешивают их на столбы для просушки, надо побывать у папы…»

То, что Николай Второй уже вернулся из Ставки, Распутин знал – Муня Головина сообщила, да и сердце подсказывало, чутье у «старца» на этот счет было превосходное, он даже знал час, когда «папе» открыли ворота дворца в Царском Селе, – но звонить «папе» не спешил: Николай Второй позвонит ему сам. Это произойдет обязательно, Распутин верил в силу своего внушения.

– Это Распутин, – шепотом произнес офицер.

– Распутин? Сам? – Женщина удивилась. – Я его представляла себе другим.

– Это он и есть. Сам. Собственной персоной.

– Та-ак, милый… Еще подай мне вина старого, очищенного, – потребовал Распутин у приказчика.

«Очищенным» вином он по старинке называл водку. Водка здесь была выставлена разная – и «Смирновская», в толстых бутылях, украшенных вензелями, и «монополька», изящно и дорого оформленная, в серебре и опоясках, с величественной надписью, внушающей уважение: «Монополь», и «Державинская» – особо крепкая и особо горькая, такая горькая, что пить ее, как «монопольку», без закуски, нельзя – водка обязательно вывернет питока наизнанку, каким бы крепким питок ни был.

В Покровском жил когда-то один лохматый мужик, который, не морщась, выпивал стакан «державки», потом подносил ко рту свечку и рыгал – все лицо у него мигом окрашивалось страшным синеватым пламенем, это загоралось дыхание, в воздухе раздавалось гудение, потом – хлопок, и пламя, взвившееся было в воздух, исчезало. Никто в селе не мог повторить этот фокус, а мужик, незавидный, низкорослый, кривоногий, с небритым лицом, не морщась, выпивал еще один стакан и снова подносил ко рту свечку.

Бабы, присутствовавшие при этом смертельном номере, случалось, падали в обморок. Отыскать бы сейчас того мужика да показать его фокус Петербургу, но нет – сгинул умелец бесследно, растворился в бескрайних просторах Сибири. Жаль, талантливый пропал человек.

– И другого сорта водки дай мне, – потребовал Распутин у приказчика, – господином Смирновым что произведена… Четверть, – сказал он, подумал, что четверти может не хватить, у него в доме разный народ ведь бывает – а вдруг тот же Хвостов, очень крепкий человек, приедет и вздумает упиться? Поправился: – Две четверти. Выдержанной, без горечи!

– Как можно-с – горечь в водке? – всплеснул руками приказчик, он был опытным работником по части купли и продажи, знал, как можно подыграть клиенту. – Горечь в водке – это уже не водка, а денатурат. Пойло! Горючее для заправки ламп и куросиновых кухонь «Примус».

– А это что? – потыкал Распутин пальцем в затейливые флаконы со стеклянными пробками, украшенными золотой фольгой с броскими этикетками «О де Колон».

– Парфюмерный товар, – охотно пояснил приказчик, – мы теперь не только вино, но и парфюм продаем. Жидкий…

– Вонь изо рта отбивать?

– Не только. Очень хорошо умасливает голову. Помогает в росте волос. Освежает лицо после бритья и умывания-с. Превосходный запах сохраняется надолго. Можно, конечно, использовать и как эликсир, и для полоскания можно-с, – поспешно добавил приказчик, увидев, как потяжелело, сделалось угрюмым лицо Распутина.

– Вот врет, – восхищенно произнес офицер, – даже не морщится! Ни в одном глазу вранье не отражается.

– Профессионал, – оценила приказчика спутница офицера, улыбнулась неожиданно привлекательно и печально.

Распутин засек эту улыбку – корнями волос на затылке, самим затылком, кожей почувствовал ее, оглянулся и сделал пальцем замысловатое, похожее на рыболовный крючок, движение.

– Два флакона – также в корзину!

– Слуш-юсь!

– Что-то не вижу шустовского коньяка, – строго проговорил Распутин.

– Один момент-с, сейчас специально достанем для вас из подвала. – Приказчик виновато улыбнулся. – Всего десять минут назад фура о четырех конях доставила коньяк, все бутылки спустили в подвал. – Он и тут врал, опытный приказчик, врал и при этом приятно улыбался.

Да на четырех битюгах на фронте тяжелые пушки возят, а для коньяка, что находится в подвале, для всего добра, скопившегося там, для бутылок, имеющихся в отделе старых вин, достаточно одного одра. Всего одного мохнатоногого битюга. И большого федера – широкой телеги на резиновом ходу, похожей на железнодорожную платформу…

Приказчик призывно щелкнул пальцами, но на щелканье никто не явился, и он, досадливо кашлянув в кулак, выкрикнул зычно, так, что на полке затряслись бутылки:

– Арсений!

– Ну и голосина! – восхитился поручик.

– Сколько шустовского? – спросил приказчик у Распутина.

– Три поллитровки.

– Арсений!

На этот раз на крик явился подтянутый, с черными цыганскими кудрями молодец в одуванчиково-желтой косоворотке, перепоясанной наборным кавказским ремешком. Склонил голову перед приказчиком. Приказчик выкинул перед собой три пальца и ткнул ими вниз, в подвал, куда сгрузили содержимое, привезенное на «четырех битюгах», добавил коротко:

– Шустов!

Через полминуты три запыленные, в тусклой фольге бутылки красовались в распутинской корзине.

Распутин скосил глаза на понравившуюся ему даму – небось ее офицерик позволить себе такого не может! – снова пальцем поправил брови: очень уж хотелось ему приглянуться даме. Брови, конечно же, здесь ни при чем, и пальцем красоту не наводят. Распутин, умный человек, знал это, но в нем всякий раз при виде красивой женщины возникало что-то щенячье, под сердцем зажигался огонек и начинал тревожить душу, тело.

Поймав заинтересованный взгляд дамы, Распутин отвернулся, достал из штанов толстую пачку денег.

– Сколько с меня, милый?

Приказчик назвал сумму, которая ошеломила бы любого человека, даже дворянина-поручика, имеющего немалое поместье, но Распутин отнесся к ней спокойно, отсчитал деньги, махнул рукой, отказываясь от сдачи, потом нашарил в кармане два серебряных двугривенника, щелкнул ими поочередно о прилавок.

– А это, милый, цыгану твоему… Который «Шустова» из подвала доставал. На вино. И пусть баранок к вину купит. Очень хорошо это – макать баранки в вино.

Тридцать пять копеек, кстати, стоило красное кизлярское вино, большая бутылка, украшенная литыми виноградными гроздьями. А на пятак можно было купить полдюжины мягких сдобных баранок.

– Куда прикажете доставить корзинку-с? – Стремительно смахнув деньги в ладонь, приказчик позвякал рукоятью большого кассового аппарата.

Распутин назвал адрес.

– Через двадцать минут товар будет у вас, – пообещал приказчик.

Распутин кивком попрощался с ним, повернулся к офицеру с дамой, хотел было спросить, знакомы они или нет, – ведь наверняка знакомы, на какой-нибудь пирушке сталкивались, возможно, даже в «Вилле Роде» – модном загородном ресторане, пили вино в шумной компании, или же на званом вечере у старухи Головиной, либо где-то еще, – но офицер опередил Распутина, лихо щелкнул каблуками козловых сапог:

– Здравствуйте, Григорий Ефимович!

– Мы с тобою, милок, где-то виделись… Правда ведь?

– Совершенно верно. Несколько раз, Григорий Ефимович. Виделись в доме Лебедевой… Вырубова Анна Александровна также знакомила нас.

– А, Аннушка. – Голос Распутина потеплел, фрейлину царицы с недавних пор он величал только так, Аннушкой, называя их отношения шоколадными, хотя раньше они не были такими. Но все течет, все изменяется. – Аннушка – это… Это Божий человек, – сказал Распутин.

– Совершенно с вами согласен. Мне с ее мужем, старшим лейтенантом флота Вырубовым, одно время довелось вместе служить.

– Ах, Вырубов… – Распутин пожевал губами. – Аннушка о нем невысокого мнения.

– Вырубов – несчастный человек.

– Не знаю. Может быть… А это кто ж тебе приходится? – Распутин перевел взгляд на спутницу поручика. Та чуть покраснела и сделала книксен <cм. Комментарии, – Стр. 251…сделала книксен…>.

– Моя законная супруга, Григорий Ефимович. Ольга Николаевна Батищева.

– Добро, добро, – довольно проговорил Распутин, цепко оглядывая фигуру Батищевой и внутренне восхищаясь ею: красивые все-таки женщины рождаются на Руси, много лучше всяких там француженок и англичанок. Или, к примеру, арабок – крикливых, черноглазых, носастых, похожих на ворон, которых Распутин немало повидал, когда совершал паломничество в Иерусалим. – Вы заглядывайте ко мне, милые, – пригласил он офицера с женой. – Вдвоем и заглядывайте. Никогда не помешаете. Адресок-то мой знаешь? – спросил Распутин у офицера.

– Никак нет, – коротко, по-солдатски ответил Батищев.

– А ты запомни… или запиши! Дай-ка, милок, мне карандаш и бумагу, не поленись, – попросил Распутин приказчика.

Тот дал Распутину визитку магазина и химический карандаш с насаженным на пятку хромированным железным колпачком, игриво блеснувшим в тусклом свете дня.

– Пиши! – сказал Распутин офицеру, снова глянул на даму, чмокнул губами от удовольствия. В том, что эта дама окажется в его коллекции, Распутин уже не сомневался: офицер сам и доставит эту красотку в его дом. – Пиши!

Вышел Распутин из магазина довольный, на улице некоторое время стоял, щурясь на слабенькое, робко проклюнувшееся из облаков солнце, потом поймал мотор – новенькую машину на воздушно-резиновых колесах, производимую на рижском заводе «Руссо-Балт», и поехал домой на Гороховую.

С царем Распутин увиделся довольно скоро. Николай Второй, как «старец» и рассчитывал, сам позвонил ему, и Распутин, ощутив, что у него размяк, поплыл голос, неожиданно расчувствовался и произнес проникновенно:

– Я так соскучился по тебе, папа! Я хочу приехать к тебе.

– Когда? – спросил Николай.

– Да прямо сейчас… Не откладывая, а? И по Алексею я соскучился. Очень соскучился.

– Он по тебе тоже скучает. Настоящим солдатом стал. Готовится вместе со мною поехать в Ставку, на фронт.

– Ах он мой хороший! – По щеке Распутина покатилась обжигающе горячая проворная слеза. – Я еду к тебе, папа. В Царское Село! Можно? – Распутин стер со щеки слезу, попробовал ее на вкус: какая она, горькая или соленая?

Горьких слез не бывает, это все сочинители придумали, – слезы бывают только соленые.

– Конечно, конечно, – сказал царь. – Если желаешь, я пришлю за тобой автомобиль.

– Не надо, не царское это дело – посылать автомобиль за простым крестьянином.

– Ты крестьянин особый – святой, – возразил Распутину царь.

– Все равно не надо. Меня довезут, найду колеса! В конце концов, ноги есть, до вокзала побегу, а там поезд, он мигом домчит до Царского…

Поезда в Царское Село, несмотря на войну и участившиеся перебои с топливом, ходили регулярно, и главное – тютелька в тютельку, минута в минуту, никогда не опаздывали.

Через полтора часа Распутин был у царя. Сейчас никто, ни один человек на свете не может сказать, какой была та встреча, о чем говорили царь и Распутин, из каких блюд состоял их обед и что в тот день поведал Распутину наследник – смышленый болезненный мальчишка, собиравшийся вместе с отцом поехать в Барановичи, на германский фронт, – все это осталось в дали времени, сделалось историей.

В дневниках очевидцев отмечено, что царь принял Распутина раньше многих министров, которых надо было незамедлительно принять ради решения важных государственных вопросов. Распутин оказался важнее. Это вызвало нехорошее удивление, некий шок – разве может чернозадый мужик быть главнее министра?

Россия начинала ненавидеть Распутина.

Думаю, на встрече той Распутин пытался усилить влияние на царя и его семью, сделать так, чтобы Николай Второй без «старца» и «мамы» не принимал уже никаких решений – и особенно решений по поводу назначения новых министров и вообще «сильных мира сего», видимых со всех углов здоровенного государства Российского. Распутину это удалось.

Похоже, что на этой встрече Распутин впервые заговорил с государем и о Хвостове.


Новый, 1915 год был встречен тускло, без особого энтузиазма. Царь, приехав с фронта, приказал утеплить свой поезд и особенно тщательно утеплить спальный вагон, в котором он ночевал, расшатавшийся, гнило ползущий во все стороны, – слишком уж трепало вагон во время частых поездок в Ставку, в Барановичи, и из Ставки в Петроград, который многие по старинке продолжали звать Петербургом, помня о том, что имя это городу дал Петр Первый, – затем вместе с Александрой Федоровной поехал в Воронеж.

Из Воронежа – в Тамбов, из Тамбова – в Рязань: царь хотел сам, своими глазами, на месте увидеть, чем живет, чем дышит ныне Россия.

Из Рязани государь приехал в Москву, куда ему привезли детей, – он был рад им настолько, что, когда обнимал дочерей, не переставал согнутым пальцем стирать с глаз слезы. Что-то с ним происходило, царь словно бы потерпел какое-то крупное крушение в жизни. Лицо у Николая было отечным, под глазами образовались лиловые мешки, из глаз продолжала течь мокрядь: государь не был железным человеком, хотя государю положено быть именно железным… Вырубова, сопровождавшая Николая Второго и его жену в поездке, зябко куталась в меха и жалела Александру Федоровну, жалела царя, доставала из муфты надушенный чистый платок и промокала им непотревоженно-голубые, наивные, будто у девчонки, глаза.

Вечером они втроем играли в карты – государь, государыня и фрейлина Вырубова, играли всегда во что-нибудь незатейливое, не требующее большого напряжения мозгов, в «дурака», например, – и государь почти каждый раз оставался в проигрыше.

– Что-то тебе не везет, Ники, – смеясь, говорила Александра Федоровна. – Не огорчайся: не везет в картах – повезет в любви.

– Этого мне еще не хватало! – хмуро отмахивался Николай. Он не был склонен к шутке.

– Скорее бы наступил Новый год, – неожиданно вздохнула Александра Федоровна: видимо, вспомнила, как в детстве отмечала всякий Новый год в Германии, ярко и счастливо, и это воспоминание родило в ней глубокую щемящую тоску.

– Надоело все. Провалы на фронте, всеобщая бездарность, хамство, нищета, гнилая еда, поставляемая на фронт интендантами…

– А ты разберись, Ники, во всем разберись… Сам, – назидательно произнесла Александра Федоровна. – Смени одного министра, другого, третьего – и все встанет на свои места. И главное – слушайся отца Григория, он худого не посоветует.

– Я и так слушаюсь, так слушаюсь, что… в общем, дальше некуда, – хмуро пробормотал царь. – Слово его для меня стало уже больше слова премьер-министра.

– Так оно и должно быть, – убежденно проговорила Александра Федоровна, – отец Григорий – друг наш. Он за нас молится, он нас не подведет.

– Ты не представляешь, сколько упреков мне бросают. Прямо в лицо. Не стесняясь… Из-за отца Григория.

– В лицо – это некультурно, – сказала государыня, – это в духе русского человека, привыкшего сморкаться пальцами и облизывать тарелку за столом.

– Фу, Альхен. – Царь поморщился. – Почему ты так не любишь русских людей?

– Совсем наоборот. Я их люблю, но очень хочу перевоспитать.

Вырубова поспешила вмешаться в перепалку, перевела разговор в другое русло, заговорила о том, какая это прелесть – московская зима с задымленными золотом церковными маковками и белыми голубями Замоскворечья, которых выпускают из утепленных голубятен размяться в туманную розовую высь.

– Вы романтик, Аня, – мягко произнес царь, – у вас добрая душа. Подумайте только, как холодно голубям, когда их выгоняют из теплой конуры на мороз. Зима-то стоит лютая.

Зима действительно стояла лютая. С севера приносились железные ветры, по ночам в трубах страшно ухали, ярились неведомые духи, иногда раздавался пушечный выстрел – это мороз разрывал пополам очередное дерево, раздирал его своими сильными руками от корней до макушки, снег был тверд, словно свинцовая дробь; опускаясь с небес на землю, он в кровь гвоздал лица; волки, оголодав в морозных лесах, выли уже на московских и петроградских улицах, не боясь людей, и, случалось, уже нападали на отбившихся от общего потока прохожих.

То, что происходило на земле, не могли объяснить ни на самой земле, ни на небесах.

После встречи Нового года в Царском Селе Вырубова – это было уже 2 января 1915 года, – отпросилась у царицы домой: надо было поздравить мать, отца – известного композитора Танеева <cм. Комментарии, – Стр. 255…известного композитора…>, а по совместительству руководителя императорской канцелярии, с наступившим Новом годом, принять ванну, понежиться в постели, не заботясь ни о чем, до позднего часа, и ощущать себя, как и прежде, в девчоночьи светлые времена, безмятежным ребенком.

В шестом часу вечера – было пятнадцать минут шестого – Вырубова села в «синий вагон», так тогда называли вагоны первого класса, которые красили в пронзительный синий цвет, – головной, прицепленный прямо к паровозному тендеру, разгребла пальцами махру инея на окне, попыталась разобрать, что происходит на перроне, но не смогла – по перрону носились снеговые космы, перемещались целые сугробы, взвизгивал ветер, косо накренившись, проплывала неясная фигура и тут же исчезала – поезд заполнялся людьми.

В семнадцать двадцать на перроне раздался глухой разрешающий свисток дежурного царскосельской станции – было пора отправляться, паровоз дал ответный свисток, железные суставы вагонов лязгнули, и угрюмый, заснеженный перрон медленно пополз назад.

В вагоне, хоть и был он вагоном первого класса, было холодно и шумно, молодой штабс-капитан с седыми висками и черными пушистыми, словно у кота, усами веселил трех стройных смешливых дам, неподалеку мирно беседовали два господина в толстых бобровых шубах, один из них время от времени доставал из внутреннего кармана стеклянную фляжку, обтянутую шевровой кожей, прикладывался к ней. Напротив Вырубовой села женщина, которую фрейлина немного знала – женщина эта была сестрой офицера, служившего в полку, охранявшем Царское Село. Вырубова коротко ответила на приветствие и вновь отвернулась к окну.

Хотелось спать. Внутри было пусто и беспокойно, в голове – ни одной мысли, кроме какого-то странного электрического звона, какой можно услышать, пожалуй, только на юге, в Крыму, где жаркими ночами одуряюще громко орут цикады… Перед самим Питером Вырубова задремала, погрузилась в тревожный, темный сон – что-то клубилось, горело, взметались черные хвосты – это был то ли дым, то ли взвихренный ветром пепел, не понять; где-то неподалеку слышался плач, и она не могла разобрать, чей это плач, детский либо звериный, какого-нибудь подстреленного волчонка, – сердце у Вырубовой сжималось от неясной тоски и сострадания. Новый год наступил, а настроение было совсем не новогодним, подавленным.

Неожиданно плач оборвался, и это еще больше добавило тоски, наступила короткая тишина, в которой – она услышала это с нарастающей тревогой – очень быстро, испуганно забилось ее собственное сердце, затем тишину разрубил, подмял под себя тяжелый железный грохот.

Очнулась Вырубова от собственного крика, от того, что фонари в вагоне погасли и наступила удушливая, сжимающая виски темнота, сам вагон полез одним боком куда-то в небо, наверх, с полок посыпались разные вещи: баулы, картонки, перевязанные яркими лентами, на которые Вырубова обратила внимание, еще когда садилась в «синий вагон», сумки, чемоданы, портфели, кто-то кричал, в следующий миг крик был поглощен новым железным ударом, хряском рвущихся вагонных креплений, несколькими ударами помельче. В вагоне порвалась крыша, в пролом глянуло мрачное ночное небо, затем пролом накрыли густые снеговые космы, и Вырубова ощутила, как на зубах у нее противно захрустел твердый, будто песок, снег.

Она с отвращением выплюнула его, закричала снова, но ворвавшийся в пролом ветер затолкнул крик обратно, вновь забил рот снегом-песком.

Сорвавшийся с полки кожаный баул больно ударил ее под дых, боль ослепила Вырубову, крик выбило изо рта вместе с горстью твердого снегового крошева, темнота сделалась красной, в ней разом утонуло все, ничего не было видно – только плавало какое-то мелкое электрическое сеево, сбиваясь, словно планктон в жирной воде, в клубки – то в одном месте, то в другом, а что было за планктоном – не разобрать.

– Ы-ы-ы-ы! – кто-то надрывно, со слезным визгом, кричал над самым ухом Вырубовой, в голове мелькнула мысль о том, что кричит это она сама, но в следующий миг Вырубова поняла – кричит не она, а искалеченная женщина, сестра царскосельского офицера, сидевшая напротив нее на скамейке. – Ы-ы-ы-ы!

Через несколько секунд в вагоне был выломан пол – большой кусок его ушел куда-то из-под ног, и Вырубова почувствовала, что ее затягивает вниз, под страшные чугунные колеса «синего вагона», на рельсы.

– Ма-ам-ма-а, – в страхе закричала она, сопротивляясь провалу, стремясь задержаться на поверхности, в вагоне, не уйти на железнодорожные рельсы, крик колом застрял в ней, она с трудом проглотила его, буквально пропихнула внутрь, голос появился вновь, и Вырубова услышала знакомое, тягуче-страшное, безнадежное: – Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!

Только на этот раз кричала не ее соседка, а она сама. Там, где сидели два господина в жарких бобровых шубах, раздавалось громкое бульканье, словно коньячная фляжка, которую один из этих довольных жизнью пассажиров держал у себя во внутреннем кармане шубы и время от времени «повышал тонус», сделалась огромной, как цистерна, в которой перевозят мазут. Бульканье усилилось, из него выпростался, словно пузырь воздуха из воды, протяжный стон, стон сменился ругательством, а ругательство перешло в слезный крик:

– Мать твою, на помощь!

Вагон продолжало корежить, трясти, переворачивать с боку на бок, где-то совсем рядом злобно пыхтел, работал тяжелыми железными челюстями паровоз, из пробитого котла с протяжным свистом выхлестывал горячий пар, все гремело, рвалось, земля отзывалась на эти взрывы стоном и вздрагиваниями.

– Мать твою! – снова выругался один из «бобровых» господ. – На помощь!

Железная дыра, образовавшаяся под Вырубовой, продолжала увеличиваться, от пола отвалился еще один железный, с вылетевшими клепками лист, дыра стала огромной, из нее так же, как и из верхней дыры, с пушечной силой ударил морозный ветер, подхватил несколько тряпок и со свистом уволок в пролом в потолке.

Страха в Вырубовой не было, она пока не понимала, что происходит, – в ней была только боль. Боль да обжигающе красная темнота, в которую она время от времени погружалась, словно в полыхающую топку.

Железнодорожная катастрофа эта, как свидетельствуют историки, была одной из самых тяжелых в тогдашней транспортной России, о причинах ее почему-то не было рассказано – видно, того потребовали законы военного времени, хотя все знали: германских агентов в России пруд пруди, – впрочем, авария эта была подробно исследована специальной технической комиссией, и произошло январское железнодорожное крушение в шести километрах от Санкт-Петербурга.

– Ма-ама! – снова отчаянно, в полную грудь, закричала Вырубова, почувствовав, что ее вместе со скамейкой все-таки втягивает в дыру, ноги фрейлины поволокло по шпалам.

Вырубова ухватилась за бархатную спинку сиденья, окаймленную деревянной планкой, попробовала подтянуться, отодрать от земли ноги.

Под меховые ботинки попал железный костыль, выдранный из шпал, с треском рассадил шнуровку одного ботинка, и левая обнажившаяся нога ее в шерстяном тонком носке ручной вязки запрыгала по шпалам. Вырубова попыталась ее поджать, но это у нее не получилось, вторая нога совершенно не ощущалась, будто ее и не было.

«Может, ее действительно уже нет? – мелькнула тяжелая, одуряющая, от которой сознание становится мутным и чужим, мысль. – Как же жить без ноги? Ничего себе – фрейлина на одной ноге!»

Вырубова знала, что такое больные ноги, – тринадцать лет назад она переболела брюшным тифом, тиф дал ей осложнение на ноги, вены на икрах вздулись, почернели, ступни сделались темными, отечными, несколько лет она передвигалась на костылях. Выходит, снова придется браться за костыли?

Она застонала. Хотя Вырубова продолжала цепляться за бортик бархатной скамейки, руки ее быстро слабели.

Раскуроченные вагоны не могли остановиться, волочились по железнодорожному полотну, давя, калеча людей, раздеваясь на ходу – обшивка слетала с них, как гнилая марля, поезд, угодивший в аварию, тащился по инерции, одолевая гибельное пространство, шипел, скрипел, бухал ударами.

– Ма-ама! – опять закричала Вырубова, не в силах больше сопротивляться, ее неодолимо затягивало в страшную дыру, в мороз, на рельсы.

В вагоне снова раздался гулкий удар, на него наполз вагон, волочившийся следом, придавил к тендеру паровоза, в боковой пролом полетел уголь – кучу черного, запорошенного снегом топлива вымело из угольного короба, плотным черным пологом накрыло кувыркающийся поезд и белую землю вокруг.

Паровоз неожиданно присел на задние колеса, по-звериному приподнял свою страшную, украшенную двуглавым орлом морду, осветил низкое недоброе небо огромной, словно бельевая корзина, фарой, загудел хрипло, отчаянно, люто и повалился набок, с грохотом вращая свои суставчатые колеса.

Оторвавшийся от него тендер окончательно смял «синий вагон», в котором находилась Вырубова, придавил, буквально сплющил в мясной блин двух или трех человек – в этой каше невозможно было разобрать, сколько людей попало в давильню, некоторое время поезд еще двигался, трещал, скрежетал, громыхал суставами, вагоны громоздились один на другой, ползли в небо, потом все стихло.

Вырубова провалилась в небытие.

Очнулась она от холода. Сквозь разодранную шубу на заснеженные шпалы стекала кровь, спина примерзла к железному листу, срезанному с вагона. Вырубова уже не могла шевелиться, грудь ее что-то сдавило, голова тоже была окровавлена – падая в провал, Вырубова попала головой в железную конструкцию, влетела в нее, в горле булькала соленая жидкость – Вырубова совершенно равнодушно, будто о чем-то постороннем, подумала: «Кровь».

Совсем рядом, отчаянно визжа снегом, пробежал человек, прокричал несколько смятых, искореженных ужасом слов, по земле метнулся луч керосинового фонаря, какими обычно оснащаются стрелочники, и человек исчез.

Вырубова, захлебываясь собственной кровью, застонала. Сглотнула кровь. Ей стало чуть легче.

Попробовала приподнять голову и едва не закричала от боли, голова у нее была прижата металлической балкой. И справа и слева, смешиваясь с подвывами ветра, неслись стоны придавленных железом, искалеченных людей. Вырубова снова сглотнула кровь, стала молиться Богу, просить, чтобы кончина ее не была мучительной. В молитве она опять провалилась в красное клубящееся варево, в одурь. Через несколько минут пришла в себя, потом провал повторился опять.

Придя в себя во второй раз, она поняла, что провалы эти – короткие, в полминуты, в минуту, не больше, иначе бы она замерзла. Днем дворцовый комендант в Царском Селе сообщил ей, что мороз сегодня – двадцать градусов.

Вырубова тогда промолчала, потом вежливо кивнула коменданту – говорить, собственно, нечего было: холод есть холод, тогда словоохотливый комендант – видимо, знал, какое влияние на царя и царицу имеет фрейлина Вырубова, и поэтому хотел поддерживать с ней добрые отношения, ведь мало ли что может случиться в жизни, в России все непрочно – все, кроме царского трона, – добавил:

– Вечером будет минус двадцать пять, а ночью – тридцать.

Эта фраза старого услужливого человека всплыла у нее у мозгу. Вырубова застонала, попробовала проглотить кровяное желе, собравшееся во рту, и чуть не подавилась, выбила желе изо рта себе на грудь, застонала…

Снова стала молиться Богу, чтобы мучения прекратились. Она уже начала замерзать и проваливаться в холодный сон, в какой всегда проваливаются замерзающие люди, когда до нее добрались спасатели. Чьи-то крепкие руки приподняли железную балку, лежавшую у Вырубовой на голове, встревоженный хриплый голос поинтересовался:

– Кто здесь лежит? Живые есть?

– Я-я, – нашла в себе силы ответить Вырубова, – я – живая.

– Фонарь сюда! – прокричал солдат в кубанке, нашедший Вырубову. – Фонарь дайте!

Когда принесли фонарь, оказалось, что это не солдат, а казак из конвойного полка, не раз сопровождавший государя верхом, Вырубова знала форму конвоя.

– Эко вас, барышня, – сочувственно пробормотал казак. – А я с вами знаком… Мы с вами однажды даже разговаривали. – Казак суетился, не зная, как подступиться к Вырубовой – та была завалена железным ломом, какими-то батареями, сорвавшимися с паровозного тендера, чугунными трубами, перекладинами, гнутыми креплениями, труднее всего было высвободить ноги Вырубовой, их целиком накрыло тяжелыми покореженными трубами и рваными железными конструкциями.

– Охо-хо! – охал казак. – Охо!

Он знал, как обращаться с ранеными мужчинами, как стрелять и убивать, как охранять государя, как перерубить на скаку шашкой, выкованной из дамасской стали, шелковый платок, как самому одолевать боль, но не знал, что делать с искалеченной женщиной, заваленной смятым, которое, казалось, невозможно было разодрать, железом.

– Умираю, – простонала Вырубова, в свете фонаря было видно, как из горла у нее, из открытого рта толчками выплескивается кровь.

– Не умирайте, барышня, – испугался казак. – Голубушка, держитесь?

– Я – Вырубова, – простонала фрейлина, – по отцу Танеева… Анна Александровна Вырубова… А как ваша… как твоя фамилия, братец?

– Казак Лихачев я… Ли-ха-чев!

Эту фамилию Вырубова впоследствии занесла в свой дневник. До этой минуты в глаза Вырубовой смотрела смерть, сейчас же, в виде простоватого казака с лихо закрученными (специально на нагретые шпеньки, а кончики – на горелые спички) усами глянула жизнь.

– Ах, дамочка, дамочка, – жалостливо запричитал казак, – как же это все произошло? А?

Вырубова в ответ застонала, на несколько минут снова потеряла сознание. Очнулась от того, что Лихачев, всунувшись головой в какую-то дыру, пытался осветить слабым фонарем темноту и кричал:

– Эй, помоги же мне кто-нибудь! Подсобите человека ослобонить! Человек тут живой… Фрейлина царицы здесь!

На помощь Лихачеву пришел еще один солдат – с тяжелыми, вяло опущенными вниз плечами и могучими, грубыми руками коногона, одетый в шинель железнодорожных войск. Вдвоем они аккуратно освободили ноги Вырубовой. Пока освобождали, Вырубова кричала, несколько раз теряла сознание – ноги у нее были буквально размяты искореженным металлом.

Но хуже было не это – у Вырубовой оказалась сломанной спина. Любое движение заставляло стискивать зубы, из глаз, темных от боли, катились слезы.

Наконец Лихачев с солдатом-железнодорожником освободили ее, выломали в вагоне лакированную, сколоченную из изящных планок дверь, в которую было врезано зеркало, переложили на нее Вырубову и отнесли в будку обходчика, оказавшуюся недалеко от места крушения. И как не снесло эту будку – никому не ведомо. Удивительно: вокруг валяется рваное железо, в нескольких местах земля поднята вместе со снегом, вывернута наизнанку, все сметено, а будка цела.

Вырубова продолжала стонать; когда ее вносили в будку, она находилась без сознания.

– Бесполезно все это, – сказал солдат-железнодорожник своему напарнику, – она скоро отойдет. Напрасно стараемся.

– Ничего в этом мире, друг, не бывает напрасным, – философски отозвался Лихачев, – и тем более – бесполезным.

Когда Вырубова очнулась, казак еще находился в будке, солдат-железнодорожник ушел.

– Казак, а казак, – с трудом позвала Вырубова, в горле у нее что-то продолжало булькать, скрипеть, лицо было окровавленно.

Лихачев как раз смачивал водой из кружки платок, чтобы протереть пострадавший лоб, щеки, убрать сохлую кровь.

– Да, – готовно повернулся он к Вырубовой.

– Позвони, прошу, моим родителям, – попросила Вырубова, – запиши их телефон…

– Да откуда ж я, дамочка, смогу позвонить? Здесь же снега кругом и ни одного жилого дома, и тем более – конторы… Вот только эта будка и есть. – Он топнул ногой по полу. – До Петербурга еще ехать да ехать…

– Все равно позвони. – Вырубова была настойчива. – И государыне позвони…

– Я-я?! Государыне? – Лицо казака сделалось изумленным от этого предложения, кончики усов у него робко задергались. – Как же я могу звонить государыне? Нет, барышня…

– Ничего, можешь… она – человек простой. Запиши номер ее личного телефона…

– Да у меня и карандаша нет…

– Тогда запомни. – Вырубова с трудом, тщательно выговаривая каждую цифру, продиктовала телефон Александры Федоровны, потом продиктовала домашний телефон отца. – Позвони, пожалуйста. Это тебе и для награды нужно…

– Награды… – Казак хмыкнул, сморщился, словно съел кусок лимона. – Да что мне награда, когда такое несчастье произошло! Вы о себе беспокойтесь, дамочка, не обо мне!

– О себе – поздно, – простонала Вырубова, – Бог за что-то наказал меня.

Она пролежала на двери, на стылом полу будки четыре часа. Солдат-железнодорожник принес откуда-то шинель, накрыл ею Вырубову. В сторожке было хоть и теплее, чем на улице, но все равно пар с гуденьем вылетал изо рта, углы этого убогого домика были обмахрены толстым слоем снега.

Иногда Лихачев либо железнодорожник, приходивший казаку на смену, вытирал Вырубовой окровененный рот, подбородок, шею – Вырубова не могла поднять руки, они также были перебиты, ее рвало кровью, – ругались дружно в ожидании помощи. Помощь запаздывала.

– Умирать у нас хорошо, – говорили они, – жить плохо!

Было слышно, как за стенками сторожки бесится, пьяно похохатывает ветер, в единственное слепое оконце с силой всаживаются пригоршни снега, давит вьюга, стремясь напрочь вынести это хлипкое стекло. Вырубова стонала, иногда захлебывалась, и тогда стон переходил в простудное сипение, в клекот, вырывающийся у нее из горла.

Через два часа дверь сторожки распахнулась, в помещении появилась женщина, похожая на ангела, вся в белом, в роскошной шубе, накинутой поверх халата, спросила у Лихачева:

– А здесь кто лежит?

– Фрейлина!

– Какая фрейлина?

– Фамилии ее не знаю, зовут ее Аней – так она сказала.

Вырубова открыла глаза, увидела бледное, смазанное болью лицо, узнала его – это была молодая княжна Гедройц, старший врач Царскосельского госпиталя. За Гедройц появилась еще одна – Вырубова впоследствии также отметила это у себя в дневнике, – княгиня Орлова, очень бледная и очень испуганная.

– Ы-ы-ы, ы-ы, – засипела Вырубова, – помогите мне!

В следующий миг ее снова вырвало кровью. Орлова достала из кармана лорнетку, приложила к глазам, вгляделась в Вырубову, со слезами воскликнула:

– Боже!

Она побоялась подойти к Вырубовой – Орлова, похоже, вообще смертельно боялась крови.

– Ы-ы-ы!

Гедройц – все-таки врач – была смелее, подошла к раненой, пощупала переломленную кость под глазом – неестественно белую, проткнутую острым сломом кожу насквозь, повернулась к Орловой:

– Боюсь, мы не сумеем ей помочь. Она умирает.

– Какой ужас! – задрожав всем лицом и промокнув глаза платком, воскликнула Орлова.

Женщины, заглянувшие в обходческую будку, скрылись в клубе холода, вползшего в помещение через открытую дверь, следом вышел казак Лихачев, поверивший их приговору, – делать ему здесь уже было нечего, – и Вырубова осталась одна.

О ней словно бы забыли – и точно забыли! За стенами сторожки бегали какие-то люди, раздавался топот, свистки, похожие на свистки дюжих петербургских городовых, носили людей – тех, кто был еще жив, отправляли в больницы, мертвых складывали в грузовые сани – к месту крушения подогнали несколько тяжелых, с высокими деревянными бортами саней, запряженных немецкими битюгами, эти сани принадлежали питерскому моргу, они ездили по всему городу, собирали замерзших побирушек и были хорошо известны столице.

Фыркали моторы нескольких автомобилей – в мороз их не глушили, тех, кто поважнее, познатнее, увозили на машинах.

Вырубова находилась в сознании, кровь, булькавшая внутри, прекратила булькать, фрейлина вновь сплюнула себе на грудь, на обрывки своей роскошной шубы несколько сгустков, затихла, молясь про себя. Она просила Бога, чтобы смерть ее наступила поскорее и была полегче – слишком уж много боли пришлось на долю Вырубовой, чтобы вообще боль, оглушавшая ее еще десять минут назад, не вернулась.

Вскоре в будке скрипнула дверь, на пороге показался генерал с измученным лицом, всмотрелся в темень помещения, позвал:

– Анна Александровна!

Услышав свое имя, Вырубова шевельнулась неловко, застонала, изо рта опять брызнула кровь.

– Ы-ы-ы, – замычала она.

– Господи, голубушка Анна Александровна. – Голос генерала сделался растерянным, он вошел в помещение, за ним – несколько солдат с фонарями. В убогой сторожке сделалось тесно. – Как же это так, Анна Александровна?

– Умираю, – простонала Вырубова.

– Меня к вам послала государыня, – сказал генерал – похоже, он был глуховат и не расслышал того, что произнесла Вырубова, – она обеспокоена, потребовала, чтобы я разыскал вас, Анна Александровна!

– Я умираю, – снова простонала Вырубова, во рту у нее опять что-то булькнуло, сквозь кровь пробился воздух.

– Перенести в теплушку, – скомандовал генерал, фамилия его была Ресин. – Она здесь окончательно замерзнет.

Солдаты подхватили дверь, на которой лежала Вырубова, вытащили фрейлину в прокаленный ветреный воздух морозной январской ночи.

– Который час? – простонала Вырубова. Генерал щелкнул крышкой золотого «лонжина» со светящимися фосфорными стрелками.

– Начало одиннадцатого. Ночь, Анна Александровна, ночь…

Бог не услышал ее молитв, не забрал к себе, хотя она молила его уже и в теплушке, в которой гудели, распространяя сладостный жар, две железные печки-буржуйки, – голос ее не был слышен среди нескольких десятков других голосов – люди, пострадавшие в железнодорожной катастрофе, также просили Бога взять их к себе. Вырубова молила Господа даже в те минуты, когда теряла сознание и погружалась в красное шевелящееся марево, – мысль ее работала и в больной одури.

Очнулась Вырубова в очередной раз от того, что над ней стоял отец и плакал, лицо его было залито слезами, горячие, едкие слезы эти падали Вырубовой на лоб, щеки, подбородок, а наклонившаяся над ней княжна Гедройц совала что-то в рот. Вырубова не сразу поняла, что та пробует влить ей немного коньяка.

Вагон покачивался, под полом очень громко, вызывая ознобную боль, стучали колеса – значит, они куда-то едут… Куда? В Питер или же возвращаются в Царское Село? В Царском Селе был расположен большой госпиталь, где и работала княжна Гедройц.

Колеса застучали сильнее, вагон пьяно заколыхался из стороны в сторону. Вырубова вскрикнула – ее сдвинуло на бок, и тело пробила такая секущая боль, что у нее даже свело мышцы лица. Танеев, морщась и часто стирая ладонью слезы с лица, попросил:

– Нельзя ли ехать потише?

– Нельзя, ваше высокопревосходительство, – кто-то ответил ему, – в поезде – умирающие, нам надо спешить.

Танеев сморщился еще сильнее, так, что лицо его сделалось печеным, жалобным, покачал горько головой и потянулся рукой в дочери:

– Анечка!

Поезд этот, состоявший из нескольких вагонов-теплушек, шел в Царское Село. Хоть и находилась Вырубова без сознания – она зависла где-то между явью и окончательным провалом в никуда, – а услышала и запомнила страшную историю о том, как мученически умер обер-кондуктор. Оберы всегда селятся в «синих вагонах» и обслуживают только знать, пассажиров первого класса: его зажало железными конструкциями так, что железо не смогли разрезать даже автогеном, для этого надо было резать по живому человеку, по страдальцу-оберу. А он, невидимый, застрявший между листами железа и вагонными перекрытиями, словно в броне, кричал беспамятно, звал на помощь жену и старшего сына Митяя, голос его угасал, обер-кондуктор истекал кровью и замерзал, и когда ему стало совсем невмоготу, он начал просить людей, пытавшихся спасти его:

– Братцы, застрелите меня! Христом Богом прошу – застрелите! – Кондуктор слабо постукивал костяшками пальцев по железу, показывая, куда надо стрелять. – Братцы, застрелите! – хрипел, надрывался он, умоляя солдат. – Ну всего лишь один патрон… Не пожалейте, Христа ради!

Никто не взял на себя грех – не хватило сил и внутреннего пороха, чтобы выстрелить в умирающего, оборвать его мучения, – так в мучениях он и скончался.

– Ы-ы-ы, – стонала, захлебывалась кровью Вырубова, качка вагона, перестук колес вызывали у нее нестерпимую боль, фрейлине казалось, что ее сжигают на костре – разъяли тело на несколько кусков и каждую часть поджаривают отдельно на злом медленном огне. – Ы-ы-ы!

Один раз она в забытьи услышала близко-близко, над самым ухом, голос княжны Гедройц:

– Вы должны жить! – Похоже, Гедройц говорила это специально для Танеева.

Очнулась Вырубова, когда поезд прибыл в Царское Село. Вырубову аккуратно переложили на носилки, вытащили из вагона. На привокзальной площади было много народа, ярко горели фонари. Над Вырубовой склонилась Александра Федоровна, заплакала. Взрыды застряли у царицы в горле, она дернулась и затихла, ее отвели от носилок две старшие дочери.

Вырубову перенесли в санитарный автомобиль. Александра Федоровна, отстранив рукой дочерей и нескольких охранников, пытавшихся ей помешать, забралась в автомобиль следом, присела на пол около носилок. Подняла голову Вырубовой на руки, прижала к себе.

– Я умираю, – едва приметным, слипшимся шепотом сказала та государыне.

– Аня… Анечка… – В речи императрицы появился сильный акцент, она волновалась и плохо контролировала себя, лицо ее было испуганным. – Не умирай, Анечка!

Было слышно, как рядом с автомобилем стучат копыта казацких лошадей, – машину сопровождал конвой.

– Умираю, – вновь прошептала Вырубова, – но теперь я спокойна, я увидела отца, я увидела вас…

– Не умирай, Анечка! – отчаянно вскричала царица. – Как же я буду без тебя?

В госпитале Вырубовой сделали укол камфары. Когда ее поднимали на кровать, она вновь потеряла сознание. Гедройц велела всем отойти от кровати, после чего объявила тихо и скорбно:

– Надо прощаться. Сейчас она скончается. Не хочется верить в это, но… – Она горестно развела руки в стороны. – Медицина здесь бессильна.

Придя в себя в очередной раз, Вырубова попросила, чтобы к ней привезли священника, – наступала пора исповедоваться и причащаться.

После исповеди она потеряла сознание надолго, а потом ей неожиданно сделалось легче – боль понемногу утихла, стала не такой горячей, далекой. Вырубова видела в жаркой одури саму себя – степенную девочку в воздушном платьице, с пышной прической на голове, с неулыбчивым лицом и медленными осторожными движениями.

С Вырубовой прощались, когда она находилась без сознания, – думали, что в сознание фрейлина больше не придет, хотя Гедройц уверяла собравшихся:

– Перед смертью она на несколько минут обязательно откроет глаза.

Гедройц была права: Вырубова пришла в себя, слабо улыбнулась склонившемуся над ней отцу:

– Не плачь, папа!

Тот, сгорбленный, постаревший, морщинистый и седой, склонился над ней совсем низко, притиснулся горячими губами ко лбу:

– Дочка!

Дочь успокаивающе улыбнулась отцу. Прежней боли не было – продолжала действовать камфара, вспрыснутая княжной Гедройц. К Вырубовой подошел Николай Второй – он тоже находился в палате, приехал проститься, – взял руку Вырубовой в свою, тихонько сжал ледяные, совершенно бесчувственные и неподвижные пальцы. Велико было удивление царя, когда Вырубова едва приметно пожала его пальцы в ответ. Николай отвернулся к жене:

– У нее еще есть силы в руке.

Та отерла слезы платком и неожиданно произнесла изумленно-горьким тоном:

– Мы же забыли об отце Григории! Отец Григорий может спасти ее. Только он, и больше никто!

Царь пробормотал себе под нос что-то мрачное, отвел в сторону тяжелые тоскливые глаза.

– Надо послать за отцом Григорием мотор, – сказала Александра Федоровна.

– Нет ничего проще. – Николай согласно наклонил голову. – Если бы этого было достаточно! – Но давать распоряжение не спешил: что-то сдерживало его.

– Ники, пошли, пожалуйста, автомобиль в Петроград, – потребовала императрица, – прошу тебя!

Николай обернулся, сделал знак адъютанту, стоявшему у дверей в солдатской стойке, будто на смотру, – он считал, что все другое неуместно для смертных минут. Послушно наклонив голову, адъютант вышел из палаты.

Государь тронул жену за плечо:

– А если она умрет до приезда отца Григория?

– Тогда отец Григорий хоть помолится за бедную Аню.

Стали ждать Распутина. Вырубова не умирала. Распутин появился в госпитале через три часа. Бледный, с растрепанной головой и такой же растрепанной, торчащей во все стороны клочьями бородой, он стремительно вошел в палату и, не глядя ни на кого, подлетел к кровати, на которой лежала Вырубова с закрытыми глазами. Тихо позвал:

– Анна!

Сзади к Распутину придвинулся адъютант царя, потянул со «старца» шубу, тот покорно отдал ее, сделал рукой четкое рисованное движение, словно бы что-то расправляя перед собой, и вновь позвал:

– Анна!

Веки у Вырубовой дрогнули, но не приподнялись, так и остались закрытыми, из правого глаза выкатилась тяжелая, розоватого цвета слеза, уголок рта дернулся. Непонятно было, слышит она Распутина или не слышит.

– Анна! – в третий раз позвал Распутин, опять сделал над ней очень четкое, отточенное до мелочей, почти изящное движение, потом поднял голову к потолку, прошептал что-то про себя. Лицо его сделалось совсем бледным, будто бумага, изнутри сквозь кожу проступила некая водянистость, глаза сжались, став узкими, словно у северного шамана.

– Анна! – в четвертый раз призывно произнес «старец», сделал руками несколько пассов, словно бы смешав все, что делал раньше, на лбу у него появился пот, волосы на голове стали мокрыми, в бороде тоже замерцала влага.

– Анна! – вновь позвал Распутин, в голосе у него что-то треснуло, надломилось, пот на лбу сделался обильным, «старец» досадливо смахнул его пальцами, распростер дрожащие руки над Вырубовой, напрягся. – Анна!

– Все! – произнес кто-то страшным, свистящим шепотом. – Отмаялась Анна… Отошла!

Распутин протестующе мотнул головой, затряс руками над лицом Вырубовой:

– Анна!

И вот ведь как – Вырубова раскрыла глаза. Распутин пошатнулся, глядя на нее, совершил несколько сложных движений, будто бы стирая все, что он нарисовал в воздухе раньше, пробормотал хрипло, совершенно неживым, незнакомым голосом:

– Ты будешь жить…

– Будет жить? – с надеждой пробормотал Танеев, прижал пальцы к вискам.

– Будет, – твердо пообещал Распутин. – Только вот калекой останется, тут я ничего сделать не могу…

Ночью Вырубову снова рвало кровью, около ее постели дежурила мать, давала дочери маленькие кусочки льда: от кого-то она узнала, что только так можно остановить внутреннее кровотечение. Рецепт оказался верным – кровь вскоре перестала идти.

Вырубова пролежала неподвижно в постели шесть недель – каждый день из этих шести недель был наполнен болью, огнем, Вырубовой казалось, что ее живьем сжигают на костре. На спине у нее образовались большие водянистые пролежни, Вырубовой стыдно было видеть себя такую – беспомощную, стонущую…

Правая нога оказалась у нее раздавленной и боль причиняла невыносимую, левая же, сломанная в двух местах, почти не болела. Ломило голову, череп стискивало с такой силой, что во рту появлялась кровь. Вскоре случилась новая беда – оттого что Вырубова лежала в палате неподвижно, у нее воспалились легкие – и в левом и в правом легких появился гной. Положение фрейлины стало ухудшаться.


Как-то вечером к Распутину зашел Симанович – рыжий, кудрявый, веселый, никогда не унывающий секретарь, который, в общем-то, был уже не только секретарем, а и представителем некоего подполья, которое, как потом выяснилось, пыталось через «старца» руководить Россией, ставить своих людей на освобождающиеся государственные посты, а там, где они не освобождались – способствовать этому. Симанович вел все денежные дела Распутина, платил за него по счетам. Распутин теперь на жизнь в квартире на Гороховой улице не тратил ни копейки, ни семишника.

«Старец» сидел за столом и писал «сонные» записки.

Раз писал «сонные» – значит, сегодня никуда не собирался: поужинает дома, выпьет перед сном бутылку мадеры и завалится спать. У Распутина была слабость – «старец» писал особые, как он считал, послания и перед сном клал их себе под подушку, полагая, что желания, которые он карандашом, вкривь-вкось рисуя уродливые буквы, излагал на четвертушках бумаги, обязательно исполнятся – побывав в его сне, они получат благословение, а потом воплотятся в жизнь.

Конечно, это было наивно. Симанович только улыбался, глядя на Распутина, он не верил в чудотворное действие «сонных» записок, но Распутину об этом никогда не говорил – боялся обидеть или – того хуже – разозлить. Распутин умел злиться, умел обижаться и обид не прощал.

– Чего тебе, Арон? – не отрываясь от стола, спросил Распутин.

Он мучился, склоняясь над очередной «сонной» запиской, по лбу его тек пот, щеки были мокрыми. Распутин, склонив голову набок и высунув язык, словно гимназист, только что приступивший к учебе, корпел над листком бумаги. Карандаши он предпочитал держать у себя на столе короткие, не карандаши, а огрызки, самые разные – от химического фиолетового до толстого красного, делового, какими министры ставят визы на важных бумагах.

Как-то он рассказал Симановичу, что раньше, когда еще не умел писать, изобрел специальный метод, с помощью которого закладывал свои пожелания в сон. Брал палку, делал на ней надрез. Надрез побольше означал желание побольше, посерьезнее, надрез поменьше – и желание, значит, соответственное, на ночь совал эти деревянные черенки в постель, но потом генеральша Лохтина и старуха Головина обучили его грамоте, и Распутин стал пользоваться четвертушками бумаги.

– Арон, ты чего там сопишь, ничего не говоришь? – снова спросил Распутин. От стола он по-прежнему не отрывался. – Вот видишь, – «старец» ткнул пальцем в бумагу, лежавшую перед ним, стер со лба пот, – ради Ани стараюсь.

– Вырубовой, что ль?

– Ну!

– Она достойна этого, – сказал Симанович.

– Хочу, чтоб она побыстрее поднялась на ноги, хватит ей на больничной койке валяться. А ты, Арон, с чем заявился?

– К вам гости пришли, Григорий Ефимович!

– Кто?

– Поручик Батищев с супругой.

– Кто-кто?

– Офицер. Батищев его фамилия. А с ним – жена.

– Не помню такого.

– Жена, между прочим, выдающаяся женщина, – подчеркнул Симанович, – редкостной красоты.

– Да-а? – Распутин наконец оторвался от стола, обернулся. Лицо у него было усталым, в подглазьях возникли морщины, взгляд сделался угасшим. Но в следующий миг лицо Распутина разгладилось, посветлело – на красивых женщин он всегда реагировал, «западал» что называется, улыбнулся неожиданно радостно: – Красивая, говоришь?

– Очень красивая.

– Ладно. Скажи, пусть подождут малость. Сейчас закончу работу и выйду.

У Распутина была одна хорошая черта – он не любил оставлять работу недоделанной, на середине, всегда старался довести ее до конца и очень нервничал, начинал суетиться, если его вдруг отрывали от занятия.

Минут через десять он, одетый в новую, желткового цвета рубаху, в мягких сапогах с тонкой подошвой – специально для дома сшиты, но на людях Распутин появлялся в этих сапогах редко, выходил к собравшимся в галошах либо вообще босиком, – появился в прихожей. Всплеснул обрадованно руками, разглядев в электрическом сумраке офицера с дамой, встреченных несколько недель назад в магазине старых вин.

– Ба-ба-ба! – по-ребячьи звонко, оживленно воскликнул он. – Вот неожиданность какая приятная, а! Вам помогли раздеться? – наклонил он голову в сторону Ольги Николаевны. – Все ли в порядке?

– Благодарю вас, со мною все в порядке. – Та ответно наклонила голову, глянула на «старца» с интересом: дома Распутин был совсем иным, чем там, среди людей, в магазине. Здесь он был проще, мягче, приземленнее, что ли.

Слухи по Петрограду ходили о Распутине всякие – часть из них была хорошей, часть плохой, и до Ольги Николаевны с мужем доносилось всякое – Распутин, дескать, такой, Распутин этакий, но они ко всем слухам относились спокойно: для того чтобы во что-то поверить, надо увидеть это своими глазами, надо познать, самим пощупать руками… Во всех иных случаях слухи – это обычная сплетня.

Поручик Батищев, который встречался с Распутиным у Лебедевой на скучном обеде, а также в загородном домике Вырубовой, однажды повидался с ним в иной обстановке, он оказался с Распутиным за одним столом в «Вилле Роде» – богатом загородном ресторане, где «старец» имел свой персональный кабинет, часто являлся в ночи, с большими компаниями, громкоголосый, улыбающийся, с карманами, набитыми всякой всячиной, как он говорил, «подарками для цыган». Часто с Распутиным приезжал кто-нибудь из больших чинов – министры, товарищи министров; определяясь в кабинете, Распутин громко хлопал в ладони, кричал зычно: «Эй, ваньки!» И в кабинет влетало несколько вышколенных, ловких официантов, склоняли напомаженные головы и полупоклоне:

– Слушаем, Григорий Ефимович!

– Не Григорий Ефимович, а батюшка, отец родной… Сколько вам говорить, – иногда, куражась и чувствуя прилив вдохновения, говорил Распутин, – не чиновник я, чтоб меня так… Учу, учу вас, дураков…

– Слушаем тебя, отец родной.

Распутин брал в руки толстую кожаную книгу – ресторанное меню, проводил пальцем по коже сверху вниз:

– Все по полному списку… И на всех!

Дальше Распутин звал к себе цыганский хор – он очень любил цыган, любил песни, от которых пахло костром, степью, конями, воровством, любовными утехами, ночью, яркими звездами, знающими так много тайн, при виде цыган Распутин оживлялся, сажал себе на колени цыганок, радовался, когда они тащили у него из кармана гостинцы, потом стремительно вскакивал из-за стола и пускался в пляс.

На одном из таких лихих кутежей и присутствовал поручик Батищев (чопорный стол Лебедевой со старыми фарфоровыми тарелками и дорогим, хорошо начищенным серебром запомнился Батищеву не меньше).

А вот Распутин этого не помнил, морщил лоб, мял пальцами виски – лицо Батищева было знакомо, а вот где он раньше, еще до отдела старых вин, видел его, вспомнить не мог и, так и не вспомнив, махнул рукой: а чего, собственно, голову ломать? Лицо его разгладилось, сделалось безмятежным, светлым, в глазах появился блеск.

– Дуняшка! – выкрикнул Распутин.

В прихожую выскочила растрепанная, с заспанными глазами Дуняшка, проворно заперебирала пальцами по пуговицам кофточки, застегивая их до самого воротника – прикорнула, забылась на кушетке, которую Распутин специально поставил ей на кухне, «старец» своим криком буквально вырвал ее из сна.

– Чего-с? – грубовато, словно недовольный официант, спросила Дуняшка, отерла пальцами глаза.

– Бутылку мадерцы на стол. И посуду! Еду кое-какую обязательно поставь.

– Да там есть!

– Поставь к той, что есть.

– Не беспокойтесь, Григорий Ефимович, мы с женой кое-чего прихватили с собой. – Батищев приподнял корзину, сплетенную из нарядно раскрашенной лозы. – Тут все есть.

– Это оставь, – махнул рукой Распутин, потом ткнул пальцем под вешалку, где красовалось несколько лакированных галош и выходные боты «старца», а также ярко начищенные сапоги, тоже выходные, для улицы, сшитые на немецкий манер, вытяжные. – Туда вон определи пока свою корзинку. Дунька потом разберется. Пошли в залу!

Он взял за локоток Ольгу Николаевну, что-то в нем дрогнуло, поплыло – в Распутине исчезла всякая жесткость, совсем исчезла, даже намека на нее не осталось, походка сделалась цыганской, вихляющейся, в следующий миг от Распутина начало исходить какое-то одуряющее нежное тепло, это Ольга Николаевна почувствовала сразу же, она ощутила легкое головокружение, попробовала освободить свой локоть, но Распутин держал его цепко.

– В залу прошу, в залу, – пригласил он, обернулся к Батищеву, который ставил корзину с едой под вешалку, повторил воркующе: – В залу…

В зале на столе стояло фаянсовое блюдо с огурцами, присыпанными ветками укропа, от которых исходил кислый дух, во втором блюде была сваренная в кожуре картошка, в глиняной, с искусственным плетением корзинке был нарезан хлеб, начавший уже черстветь.

Впрочем, Распутин никаким хлебом не брезговал, ни черствым, ни получерствым, ни свежим, хотя свежий хлеб любил очень – больше всего, пожалуй, даже больше муксуна и сладкой красной рыбы белуги, привозимой ему с Волги от Хвостова. Белугу Распутин ценил особо. Еще – северного сига, осетра и остяцкие породы рыб, популярные в Тобольске и в Покровском, – щокура, сырка, нельму, тугуна, пелядь.

Сели за стол. Распутин сел по одну сторону от Ольги Николаевны, Батищев – по другую.

– Сейчас уху будем есть, у нас сегодня хорошая уха, – вспомнил Распутин.

– Что вы, что вы, – слабо запротестовал поручик, – не тревожьтесь о еде, пожалуйста.

– В моем доме не принято отказываться, – строго заметил Распутин, – что с кухни приносят, то и едят. Если у меня в доме есть уха, значит, я делю ее на всех. А уха у меня вкусная, на двойном бульоне: первый – ершовый, второй – свой собственный.

Распутин засмеялся, ему показалось, что он удачно пошутил, нагнулся к Ольге Николаевне, смахнул себе в ладонь несколько крошек, лежавших перед ней на столе, выпрямился.

– Дуняшка, где ты там? – Потом, потишив голос, пояснил: – Крошки на столе – хорошая примета. К деньгам… Дуняшка!

– А вот в ладонь их смахивать нельзя, – мягко проговорила Ольга Николаевна.

– Что, плохая примета? – испугался Распутин.

– Не самая лучшая. Денег может и не быть.

– Ай-ай-ай, – запричитал Распутин. – А я-то, дур-рак, я-то… Всю жизнь крошки в ладонь смахиваю. Но ничего, у меня Симанович есть, мой секретарь. Он – ходячий кошелек, крошки в ладонь не смахивает, поэтому деньги у него всегда имеются.

В залу вбежала Дуняшка, прижимая к груди две бутылки мадеры.

– Извините, в кладовке застряла.

– Уху нам подавай, – строго сказал ей Распутин, – и попроворней! А где Матрена?

– Ушла ненадолго. – Дуняша шустро отвела глаза в сторону. – Скоро вернется.

Распутин засек ускользающее движение Дуняшкиных глаз, подумал с ленивой злостью: «Если моя Матрена пойдет в меня, такой же блудливой будет – тогда ой-ой-ой, это беда… Когда мужчина блудит – это обычная вещь, норма жизни, но когда женщина начинает ходить налево-направо, давать и нашим и вашим – это все! Пусть уж лучше в мать Матрена выдастся, мать-то, Прасковья-то Федоровна, нормальная баба. Если я засеку, что Матрена завела шашни – высеку и ее, и его. Кем бы он ни был».

– Матрена – это моя дочь, – пояснил помрачневший Распутин, – учится здесь в Институте благородных девиц и помогает мне по хозяйству. Ладно, подавай уху, – отгоняя от себя мрачные мысли, вторично приказал Распутин.

Дуняшка кивнула, вид у нее сделался скучным и сонным. Но хоть и сонная она была, а сообразительности и быстроты не теряла.

– Сейчас, я сейчас, – звонко проговорила она и исчезла,

Слово «сейчас» Дуняшка произносила на деревенский лад: «Сичас».

– Ну-с, дорогие гости, что вас привело ко мне? Вы, как я понимаю, собираетесь на фронт. – Распутин внимательно посмотрел на поручика, и тот невольно подумал, что Распутин умеет читать чужие мысли.

Повертев в руках хрустальную стопку, поручик кивнул, потом поставил посуду на стол, поправил руками рассыпающиеся волосы и сказал:

– Не совсем так.

– А как? Чего-то я ничего не понимаю. – Распутин вздохнул, пожаловался Ольге Николаевне: – Старый я стал, что ли?

– Что вы! – Ольга Николаевна сделала успокаивающий жест. – Георгий не только артиллерист, но и хороший штабной офицер, прекрасно разбирающийся в армейской и флотской тактике, в разведке, знающий морское артиллерийское дело, и вы представляете – вдруг его направляют в пехотный полк, в армию Брусилова. Согласитесь, Григорий Ефимович, это же нонсенс: штабной офицер, артиллерист, закончивший академию, – и вдруг атака в пешем строю… с винтовочкой в руках наперевес… А, Григорий Ефимович? Нонсенс ведь?

– Ага, – согласно кивнул Распутин, немного смущаясь звонкого иностранного словца. – Значитца, в штаб хочешь? – Он вновь внимательно посмотрел на Батищева.

– Это моя военная специальность, Григорий Ефимович, этому меня учили. – На щеки Батищева наползла легкая стыдливая краснота. – Это мое дело… В атаку я готов ходить, но пользы от меня будет больше в штабе…

– А пули ты, милый, боишься? – неожиданно спросил Распутин, сощурился колко.

– Боюсь, – честно ответил Батищев. – Смерти все боятся, нет таких людей, которые не боялись бы. Если человек говорит, что не боится смерти, я не верю ему.

– Молодец! – похвалил Распутин поручика и, поймав его недоумевающий взгляд, пояснил: – Молодец, что правду говоришь! Если бы ты стал финтить, изображать из себя храбреца, я бы это сразу засек и стал бы относиться к тебе иначе.

– Врать не приучен, – смутился Батищев и покраснел еще больше.

– А немца боишься?

– Немца не боюсь. Вот кого не боюсь, так это немцев.

– Почему?

– Да немец, Григорий Ефимович, такой же человек, как и я. Та же плоть, те же кости, те же нервы, та же боль – все то же. Он ничем не отличается от русского мужика, от крестьянина или графа, имеющего свой роскошный особняк в Петрограде. Повторяю – все у немца то же…

– С той только разницей, что у нас графа вряд ли встретишь в пехотном строю с винтовочкой в руках.

– У немцев так же. Но хотите верьте, хотите нет, но у нас, Григорий Ефимович, такие графья имеются.

– Это бедные графья. Они уже больше простые мужики, чем графья, крестьяне какие-нибудь, орловские или воронежские. А вот богатого графа на фронте ты не встретишь. Богатый граф сидит в Петрограде, пьет кофий и занимается тем, что по заказу военного ведомства изучает отличие конского навоза от поросячьего. И при этом считается, что он находится на фронте. Я таких графьев знаю. – Распутин вздохнул. – Все с тобою ясно, милый. – Перевел взгляд на Ольгу Николаевну. Похвалил: – Жена у тебя хорошая. Светлая.

– «Комплимент» по-латыни, Григорий Ефимович, – «то, чего нет». Поэтому комплименты мы с Ольгой Николаевной принимаем осторожно.

– Слишком мудрено говоришь. – Распутин свел в одну линию темные брови.

– Извините, Григорий Ефимович, не хотел вас обидеть.

– Да я и не обиделся, – успокоил поручика Распутин, – это я так. – Приподнялся над столом, почерневший, будто ворон. – Дуняшка, где уха?

Через минуту уха была на столе. Дуняша, помешивая дымящееся варево, приговаривала ласково, игриво:

– Вот она, вот она, ушица, на плите разогревалась…

– Чего так долго?

– А как же иначе? Плиту-то растопить надо.

Дуняшка шустро заработала половником. Через полминуты все три тарелки были полны горячей ухи. Распутин взял увесистый кусок хлеба, разломил его на две половинки, окунул в тарелку с верхом, погрузив в бульон пальцы и даже на поморщившись от того, что он был горячим, проговорил задумчиво:

– На фронте, в штабе, сейчас великий князь Николай Николаевич верховодит. Пока он там, у меня ходу в штаб нет никакого. Когда его в штабе не будет, тогда я тебе, милый, в чем хошь помогу. Даже знамя наше главное – Распутин хихикнул, – помогу обменять на немецкое.

Батищев все понял с первых слов – схватил информацию с лету, фразу же насчет обмена знамен и распутинское хихиканье пропустил – он и сам как-то услышал, как великий князь заскрежетал зубами, когда при нем произнесли фамилию Распутина: понял также, что попасть в борьбу, которую Распутин собирается затеять с Николаем Николаевичем, – это все равно что угодить в работающий мельничный жернов. Или в кузнице – между молотом и наковальней: один раз ударят – только кровяные брызги полетят.

Холод сковал Батишеву спину, по хребту поползла ошпаривающе острая струйка пота: Батищев представлял себе, что от него в таком разе останется. Склонил голову в благодарном поклоне:

– Спасибо за заботу, Григорий Ефимович!

Распутин залпом осушил стакан мадеры, звучно поболтал вином во рту, сглотнул – пить дорогую мадеру для него стало так же привычно, как и воду.

– Одним спасибом не отделаешься! – Распутин запустил пальцы в горячую уху, ловко выловил намокший кусок хлеба, стряхнул его над тарелкой, протянул Ольге Николаевне: – На!

Та резко выпрямилась, вопросительно глянула на Распутина, крылья носа у нее сжались, лицо сделалось узким, ярким, она перевела взгляд на мужа, но тот, думая о чем-то своем, смотрел в сторону.

– Не бойся, бери и ешь, – настойчиво проговорил Распутин. – Из моих рук все едят, даже царицка, никто не брезгует. Я – святой человек!

Ольга Николаевна нерешительно приняла кусок хлеба из распутинских рук, с куска тонкими струйками стекала вьюшка, Ольга Николаевна хотела было подцепить кусок ложкой, но Распутин строго глянул на нее: «Бери пальцами!» – и Ольга Николаевна не смогла ослушаться «старца». Распутин, сощурясь, пристально смотрел на нее. Он задумал, что если эта красивая, опрятная женщина – по виду своему недотрога – возьмет намоченный хлеб из его рук и съест, то очень скоро будет принадлежать ему. Несмотря на своего мужа-офицера.

– Ешь! – снова сказал Ольге Николаевне Распутин. От него начала исходить, струиться некая невидимая сила – у Ольги Николаевны от этих незримых токов даже сухо сделалось во рту, она забыла про мужа, про то, где находилась в эту минуту, она словно бы очутилась в каком-то странном прочном коконе, оказалась завернутой в ватное одеяло – и не одна, вот ведь как, а вместе с Распутиным.

Согласно кивнув, она поднесла хлеб ко рту и съела.

– Вот и молодец! – похвалил Распутин. – Это тебе лишь прибавит здоровья. – Распутин уже не только к поручику Батищеву, а и к Ольге Николаевне стал обращаться на «ты», и, странное дело, ничего оскорбительного в таком подчеркнутом «тыканье» Ольга Николаевна не почувствовала. – Жизнь у тебя, милая, будет долгая, красивая, ты будешь счастлива!

Распутин налил себе еще мадеры, залпом выпил, потом чуть вина налил Ольге Николаевне, поручику же предложил:

– Может, водки? У меня есть хорошая водка – «Державинская», и «монополька» с золотыми медалями… Там же, в старых винах, где мы повстречались, покупал… Есть «смирновка».

– Благодарю, не надо, – отрицательно качнул головой поручик.

– Голова болеть не будет – водка качественная. Наутро ни рассола, ни холодного пузыря на лоб не понадобится – никакой похмельной ломоты, такая это водка.

– Спасибо, Григорий Ефимович…

– Что ты все заладил: спасибо да спасибо! Я тебе сказал, одним спасибом не отделаешься. Спрашиваю в последний раз: хочешь водки? – Распутин был настойчив и тверд.

Поручик тоже был тверд:

– Нет, нет…

– Ладно, – отступился от него Распутин, выловил пальцами из ухи второй кусок хлеба, быстро съел – одолел его одним глотком, – прислушался к чему-то в своем организме, остался доволен. – Значитца, так, милый друг. Как только я слажу с великим князем, так я и устрою твою судьбу. Договорились?

Батищеву сделалось неприятно, будто он вляпался в коровье дерьмо, под правым глазом у него задергалась жилка, но тем не менее он ответил четко, как на плацу:

– Так точно!

– Великий князь сильнее меня… Особливо на фронте. Разумеешь?

– Естественно… Благодарю вас за хлопоты.

– А теперь пей и ешь. Извини только, мясного я в доме не держу. Если любишь мясное – извини…

– Ничего страшного, Григорий Ефимович. Тут все очень вкусно.

– Правильно. И без мяса всегда насытиться можно. А великий князь – страшный человек. Хоть и бородатый, как юродивый Василий Блаженный, и посты соблюдает. У царя за него голова сильно болит. Но ничего – хребет я ему все равно сломаю. Как бы он ни сопротивлялся. И на Кавказ сошлю. Пусть в море покупается, баранов поест и… этой самой… хурмы, пусть в горах на солнышке позагорает. Все новости из столицы туда долго идут, так что влиять он уже ни на что не сможет.

Ольга Николаевна, умная женщина, понимала, что муж в эту речь не может вставить ни слова – просто не имеет права, поспешила перевести разговор в другое русло:

– Григорий Ефимович, а как вы в Петрограде появились?

– Тогда это не Петроград, а Санкт-Петербург был…

– Простите. – Ольга Николаевна улыбнулась, – как вы появились в Санкт-Петербурге?

– Как, как! Пешком! Из Киева, по шпалам железной дороги. Сапоги сбил – пришлось идти босиком. – Распутин, по обыкновению, преувеличивал. – Так в город босиком и вошел. А до Киева в разных местах побывал. В том числе и в Иерусалиме, на Святой земле. Дважды! – Он приподнял указательный палец.

– Гробницу Господню видели?

– Видел. И к Гробу припадал.

– А с семьей государя где познакомились?

– Это было в Киеве, в лавре. Лет десять назад. – Распутин умолк, пожевал губами, высчитывая, сколько же лет назад это произошло, подтвердил кивком: – Да, в аккурат десять лет и минуло. Туда, в Киев, великая княгиня Анастасия со своей сестрой Милицей приехали молиться. Матушка Анастасия хоть и является женой Николая Николаевича, а не такая дуроломная, как он, – у нее и сердце доброе, и голова светлая. Остановились богомолки в Михайловском, значит, монастыре. На подворье тамошнем. Я там как раз в это время обитал. Подрабатывал. Отдыхал. Сил набирался. Как-то утром колол дрова, смотрю – знатные дамы ко мне подходят. Я сразу смикитил, что они не просто знатные, а среди знатных знатные. Разговорились. Слово за слово… вот и все, в общем. Потом я приехал в Санкт-Петебург наследника лечить… Интересно?

– Очень! – живо воскликнула Ольга Николаевна. – А о чем вы говорили?

– О разном.

– Извините, Григорий Ефимович, но очень любопытно…

– Я им о Иерусалиме, о Назарете рассказывал, о травах, которыми лечат всякие болезни, о землях разных, о Сибири, о своем Покровском. Путь-то от Покровского до Иерусалима я пешком проделал дважды.

– По морю – тоже пешком? – В голосе Ольги Николаевны не было ни сомнений, ни ехидства – только любопытство. И тем не менее Распутин немного смутился.

– Нет, как же по морю пешком? По морю – на пароходе.

– Извините.

– Ничего, ничего. – От Распутина перестали исходить некие волнующие токи, что-то угасло, и сам он угас, у него сделалось усталым, очень далеким лицо, словно бы Распутин присутствовав сейчас в краях, где ему когда-то удалось побывать, он сгорбился. – В Иерусалиме я встречался со святыми людьми, с врачевателями, они дали мне много толковых советов, вообще глаза на мир открыли. Об этом расскажу как-нибудь позже. – Распутин расслабленно махнул рукой. – Позже…

Возникла пауза. Ольга Николаевна подумала, что Распутин жалеет о том, что разоткровенничался, доверил некие свои тайны незнакомым людям, тронула Распутина пальцами за рукав:

– Спасибо, отец Григорий. – Она назвала его так же, как называла и царица.

– За что? – Распутин невольно усмехнулся.

– За искренность. Это качество стало очень редким в наше время.

– Да, редкое, народ изоврался, – согласился с ней Распутин. – Изоврался, изворовался, изуверился. Революционеры какие-то появились, бомбисты. Дворяне стали хуже крестьян. Все в мире перевернулось, все мы летим куда-то. В преисподнюю летим. – Распутин вздохнул, бледность, наползшая на его лицо, уступила место живым краскам, на скулах появился румянец, он снова взял из тарелки хлеб, опустил его в уху, окунув в нее пальцы чуть ли не по сгибы. Подтвердил: – Да, в преисподнюю!

– Это страшно. – Ольга Николаевна вздохнула.

– А мужу твоему я помогу. Обязательно. Я помолюсь за него, – пообещал Распутин. – Он жив будет. Останется живой в страшной мясорубке, и это главное. Хотя… – Лицо Распутина дрогнуло, глаза сделались маленькими, жесткими, щеки стали морщинистыми, будто у древнего старика. – То, что случится с Россией дальше, будет еще хуже…

– Хуже? – не выдержав, спросила осекшимся голосом Ольга Николаевна. – Куда хуже-то? Ничего хуже войны не бывает и быть не может.

– Может, милая, может. И это ждет Россию. – Распутин вновь умолк. О чем он думал сейчас, что вспоминал – ни Ольге Николаевне, ни поручику Батищеву не дано было угадать. Может, он действительно мыслями перенесся в далекий 1910 год, когда по шпалам босиком, жалея сапоги, пришел пешком в Петроград – извините, Санкт-Петербург – и остановился на несколько дней в монастырской гостинице архимандрита Феофана, а может, более позднюю пору, когда генеральша Лохтина, миловидная женщина со сдвинутыми мозгами, любившая появляться в обществе в белом шелковом цилиндре, учила его грамоте, до Лохтиной Распутин даже не умел расписываться, вместо подписи ставил крест, или же в те дни, когда он в первый раз увидел наследника российского престола царевича Алексея – тихого, мягкого по характеру мальчика, страдающего редкой болезнью… Нет, не дано было ни Ольге Николаевне Батищевой, ни ее щеголеватому мужу узнать, о чем сейчас думает Распутин.

А сам Распутин им ничего не рассказал.

Обед продолжался. Распутин был скучен, вял, много пил и подчеркнуто демонстративно ухаживал за Ольгой Николаевной. На поручика же он вообще перестал обращать внимание.

Ольга Николаевна почувствовала, что ухаживания Распутина ей противны. Но их надо было терпеть – она беспокоилась за судьбу мужа.


Очень часто в ту зиму Распутин бывал мрачен: «старцу» казалось, что его непременно убьют, слишком многим он сделался неугоден – встал, как сухой кусок, поперек горла. Одни хотели с его помощью получить повышение по службе, но не всем Распутин помог, часто просто не хотел это сделать, и недовольные жаждали расквитаться с ним, другие были в претензии за то, что «старец» самым бесстыдным образом «изгоняет бесов» из их жен и дочерей, и наливались мстительной кровью, желая расправиться с блудливым Гришкой, у третьих были свои причины.

Распутин, обладая очень чувствительной душой, улавливал эти токи опасности, наливался бледностью, часами сидел у себя в квартире, боясь выйти на улицу, ко всему прислушивался с напряженным лицом, ловил всякий звук – и те звуки, что доносились снаружи: гиканье лихачей, скрипучее карканье ворон, резкие всхлипы-сигналы автомобильных клаксонов, перебранку городового с агентами «старца», и те, что рождались внутри, в самом доме: звяканье разбившейся фарфоровой кружки, которую неловкая дочь Матрена уронила на кафельный пол, – не научилась еще девка городской ловкости да манерам, ругань Дуняшки, у которой что-то подгорело на плите, шорох мыши, обманутой тишиной, выскочившей из щели чем-нибудь поживиться… А потом ощущение опасности проходило, и Распутин веселел.

Когда ему было весело, он отправлялся на Строгановскую улицу, в «Виллу Роде» – самое веселое место в Питере. Внешне «Вилла» была заведением неприметным: большой деревянный дом, смахивающий на неухоженную дачу, расположенную на балтийском взморье, может быть, только круглый фонарь веранды придавал дому какой-то задиристо-хмельной вид, а так больше ничего приметного, все было как и везде: забор вокруг дома, высокий, прочный, с куцыми жидкими деревцами, возвышавшимися над зубчатым срезом, собаки, как в хорошем поместье, которое надо охранять от разграбления. Около забора – коновязь, обязательная принадлежность «присутственных» и прочих мест, ресторан подходил под разряд «прочих», вокруг – неказистые домики Новой Деревни, похожие на собачьи будки.

Народ тут жил небогатый, но сама «Вилла» была богатой, владел ею оборотистый человек, обрусевший француз Алоис Роде, понимавший толк в еде, большой специалист по соусам и паштетам, считавший, что в еде главное – это соус.

Если будет вкусный соус, клиент проглотит с ним что угодно, даже кусок фанеры, не говоря уже о старом, жестком мясе или сносившейся кожаной подошве, оторвавшейся от дырявого башмака. Алоис любил рассказывать историю о том, как Наполеон скормил однажды гостям свои фехтовальные перчатки и гости остались довольны вкусным блюдом, поданным им; они даже не почувствовали, что это была несъедобная деталь боевого туалета драчливого мужчины, – блюдо было подано с великолепнейшим грибным соусом. Алоис Роде умел готовить соусы как никто в России.

В ресторане у него всегда было полно клиентов.

Когда приезжал Распутин, Алоис сам выходил к гостю, обнимался с ним и провожал в отдельный кабинет, где в кадках стояли два гигантских фикуса.

– Во вымахали! – одобрительно шмыгал простуженным носом Распутин, глядя на фикусы. – Как два дуба на перекрестке нескольких дорог.

В такие минуты, попав из промозглого питерского холода в тепло, Распутин чувствовал себя философом.

– Отец Григорий, что прикажете подать для разгона? – интересовался Алоис, внимательно ощупывая глазами Распутина, стараясь понять, в каком состоянии тот находится. – Как обычно, слабосоленого сига с крымской мадерой? Или астраханского залома с холодной «монополью»?

– Сиг с крымской мадерой – это хорошо, – гудел Распутин, усаживаясь за стол, – подавай сига с мадерой. А когда наберем разгон – я свистну.

– Там – по списку, который я приготовил.

– Хорошо, там по списку. – С этим Распутин был согласен. Начинался пир. Распутин всегда пил много, долго не пьянел, а потом в нем словно бы что-то отказывало, он стремительно слабел и опускал голову на стол. Случалось – на несколько минут отключался, всхрапывал, выбрызгивая ноздрями соус из блюдца – соус ему подавали к любимой рыбной строганине, Алоис специально для строганины морозил толстоспинных, затекших жиром муксунов, – и через десять минут вновь делался бодрым и сильным, готовым снова одолеть ведро «мадерцы». А то и полтора ведра.

Он сидел в этот вечер один у себя в кабинете – редкий случай, когда Распутин находился в ресторане один, обычно с ним всегда бывало человек пять доброхотов, готовых выполнять любое его приказание, подчиняться любой блажи, оплатить любой счет, бывали, как правило, и женщины, и много, а сегодня никого. Распутин сидел мрачный, зорко поглядывал по сторонам, прислушивался к тому, что происходило в ресторане, и маленькими стопочками поглощал мадеру.

– Эй! – скомандовал он официанту, когда тот заглянул в кабинет. – Принеси-ка мне пачку папирос. Самых толстых.

– Вы ж не курите, Григорий Ефимович, – изумленно произнес официант.

– Не суйся не в свои дела! – обрезал его Распутин.

– Как прикажете, Григорий Ефимович. – Официант поклонился Распутину.

– Курю, не курю… Тьфу! Неси, раз сказано! И чтоб были такие толстые… как нога! Изо рта чтоб вываливались!

– Как прикажете, Григорий Ефимович! – Официант вновь поклонился, сохраняя на лице удивленное выражение, затем, покорно приподняв плечи, исчез.

– Курите, не курите, курю, не курю, – продолжал бормотать Распутин. – Ну и что из того? – Что-то с ним происходило, что именно, Распутин не мог понять. – Кому какое дело – курю я или не курю?

В кабинет заглянул золотозубый человек в коротком сюртуке и широким, вольно разъехавшимся в обе стороны от улыбки лицом – питерский заводчик, которого Распутин немного знал, – стукнул о косяк двери пальцем:

– Можно?

– Нет, – качнул головой Распутин, поморщился: до чего же назойливый народ пошел! – Я сегодня один пью.

– Чего так, Григорий Ефимович?

– Так надо. Блажь у меня такая.

Заводчик исчез. Его сменил официант, принесший большую твердую коробку папирос, от которой вкусно пахло леденцами. Распутин разорвал бумажную обвязку, склеивающую коробку.

Взял одну папиросу, помял ее пальцами, поднес к носу, понюхал.

– В леденцах монпансье валялись папиросы, что ли? Аль нет? Не пойму что-то, – пробормотал он невнятно. – Простудой вроде бы папиросы пахнут… А? – Распутин снова затянулся табачным духом. – Или не леденцами они воняют, а бабой? А? Но чем-то воняют – эт-то точно! Чем-то таким… – Он с отсутствующим видом помотал пальцами в воздухе. – Козьим, веселым.

Со стороны Распутин, разговаривающий сам с собою, выглядел невменяемым, но он был очень даже вменяем, он хорошо соображал и в мозгах имел полную ясность. Бородатое лицо его было бледным, свечная серость кожи контрастировала с антрацитовой смолью бороды, в уголках рта собралась слюна. Распутин в эти минуты был похож на колдуна.

Он – непонятно только, зачем это ему надо было, – пытался понять, что же привлекательного есть в табаке, – люди дымят, не щадя ни легких, ни сердца, травят себя, задыхаются от табачного кашля, гниют, но курить не бросают, находят в курении удовольствие… Он размял папиросу до конца, высыпал табак на ладонь, понюхал его.

– А ведь верно, бабой пахнет!

Ссыпал табак в кадушку, где росла большая пальма с волосатым комлем, налил себе мадеры. Вечер был пустым, зловещим, что-то давило на него, мешало дышать.

Часам к десяти – примерно без пятнадцати минут десять вечера, – в кабинет ворвался Симанович, растрепанный, с всклокоченными бровями, в ярких ботинках на модной каучуковой подошве, на которые были нацеплены белые, сшитые из толстой кожи берцы, шумно и грузно повалился на стул. Потянулся к тарелке с огурцами, взял один – крепкий, твердый, вкусно хрустящий, надкусил его.

– Ты-и? – удивился Распутин.

– Я, – отдышавшись, подтвердил Симанович.

– Чего тебя занесло в этот вертеп?

– Я на машине государя приехал. В Царское Село надо ехать. Ждут!

– Кто?

– Вестимо кто. – Симанович ухмыльнулся. – Друзей у нас с вами там не так уж много, раз, два – и обчелся! – С вкусным хрустом Симанович доел огурец.

– Ты выпей, – посоветовал Распутин.

– Не могу!

– Не при исполнении же! – Распутину стало жалко своего секретаря: ишь как старается, рыжая бестия.

– Как раз я при исполнении. А потом, пьяному мне любой городовой начистит портрет. Не говоря уже о чинах повыше.

– Ежели что – жалуйся мне, – сказал Распутин, – справимся со всеми. И со вшами тоже.

Придвинув к себе фужер, он выплеснул из него остатки воды, налил в него мадеры, полно, край в край. Даже больше – мадера, словно бы обтянутая невидимой пленкой, круто приподнялась над фужером, образовала «увеличительную линзу».

– Вона. – Распутин хмыкнул. – Даже в руки не возьмешь. Физика с алгеброй – хочет мадерца выскочить из стекла, а не может.

– Жизнь такая полная будет. Хорошая примета.

– А мне полной не надо, – сказал Распутин, – мне надо ту жизнь, какая у меня есть. Мне такой под самую завязку хватит. Она мне нравится. – Он нагнулся к фужеру, схлебнул вино, выругался: – Во, проклятая стихия!

– Пора! – поторопил Симанович. – В Царском Селе ждут!

– Погоди! – отмахнулся от него Распутин. – Попыхач! Сейчас допью свое ведро. – Он шумно схлебнул вино через край, восхищенно почмокал губами. – И мы покатим. Куда хошь – туда и покатим.

– Не куда хошь, а в Царское Село.

– Я имел в виду Царское Село. Я туда завсегда рад. Наследника давно не видел. – Распутин неожиданно всхлипнул и снова налил себе мадеры. – Очень славный растет паренек.

– Может, не надо пить? – осторожно поинтересовался Симанович.

– Как «не надо»? Как раз надо! – Распутин выпрямился за столом и, поблескивая светлыми, налитыми беспощадным сверком глазами, поводил перед носом секретаря заскорузлым, со вздувшимися суставами-утолщениями пальцем. – Ну ты и даешь! Недаром твой народ Христа распял!

– Да Христос сам был выходцем из моего народа – это раз, и два – ты же хорошо относишься к моему народу, Григорий Ефимович!

– Хорошо, – подтвердил Распутин.

– Тогда в чем вопрос? Скажи! Может, я что-то не то сделал? – Симанович был с Распутиным то на «вы», то на «ты».

– Вопрос в том, чтобы ты не давил на меня. Я и без тебя знаю, что мне можно, а чего нельзя. И уж вдвойне ведаю, сколько мне можно и нужно пить.

Через десять минут Распутин поднялся. Покачнувшись, ухватился рукой за край стола.

– Неси сюда мою шубу! – приказал он Симановичу. – Мне холодно. А чего там случилось, не знаешь? – наконец полюбопытствовал он.

– Что-то с наследником. Кровотечение, наверное.

– Кровотечение – это мы мигом. Это нам как два пальца… Может, что-то еще?

– Не знаю, Ефимыч, не терзай меня! Лучше поедем быстрее, там все узнаешь сам.

– Мой секретарь должен знать все, – назидательно произнес Распутин. – От энтих вот, – он чиркнул пальцем над головой, – до энтих вот, – провел пальцем понизу, чуть ниже колена. Руки у него были длинные, опускались низко – насколько хватило, настолько в этот раз Распутин и опустил. – Понял, секретарь?

– Ага, – довольно равнодушно и спокойно ответил Симанович.

– Неси мою шубу! – вторично скомандовал Распутин. Через несколько минут они покинули «Виллу Роде», призывно светящуюся огнями в ночи, будто корабль, плывущий по бескрайнему, придавленному морозом морю. Распутин передернул плечами, зубы у него стукнули друг о друга, по телу прошел озноб, и Распутин засунул руки в карманы шубы.

– Бр-р-р-р!

Оглянулся на ресторан, и так ему захотелось назад, что хоть воем вой. Симанович это почувствовал, крепко всадил свои пальцы в распутинский локоть.

– Нам надо ехать. Поехали, Ефимыч!

– Не лапай! Больно! – Распутин выдернул локоть из железных пальцев Симановича.

В машине было холодно. Фары светили тускло, в их неверном свете через дорогу медленно и зловеще переползали крупные плоские хвосты снега. Порою казалось, что машина плывет по воде, по сильному своенравному течению, готовому подхватить в любую секунду всякий челн, в том числе и железный, уволочь, смять, – хвосты эти рождали острое, очень материальное ощущение опасности. Распутин, глядя на них, кутался в шубу и сопел.

– Жаль, не изобрели печку… безопасная чтоб была, чтоб можно было ее ставить в машину и обогревать пассажиров. На что угодно у изобретателей есть мозги, а на это нет, – пожаловался он Симановичу. – Не то у меня на зубах уже лед хрустит, челюсти спеклись… А в желудке что происходит?! Раньше там плавала мадера, согревала, а сейчас уже ничего не плавает. Вместо вина – лед.

Путь до Царского Села казался бесконечным, но все равно они одолели его быстрее, чем если бы ехали на поезде. Въезжая в Царское Село, Распутин, совершенно трезвый, благоухающий какой-то вкусной травкой («Тибетский лекарь Бадмаев дал, что ли? – предположил Симанович. – Чтоб изо рта не несло вонью и можно было скрыть запах спиртного перегара»), вспомнил Вырубову, проговорил угрюмо:

– Бедная Аня!

Симанович, безучастно сидевший рядом, вытащил руки из перчаток, подышал на пальцы:

– У Вырубовой мы давно уже не были.

Распутин с досадой крякнул.

– Давно. Все дела, дела, дела… А всех ведь дел не переделаешь. Кручусь, как белка в колесе. Так и не замечу, как смертушка подползет.

– Ага. Дела… – Симанович выразительно хмыкнул. – По части выпивки с закуской. Да толстых телес… Чем баба толще – тем лучше.

– Симанович! – Распутин повысил голос, но тут же сник, махнул рукой – Симанович его не боялся, да и не Симанович зависел от Распутина, а Распутин от Симановича.

– Ну, я Симанович. – Голос секретаря сделался насмешливым, слабым парком поднялся к потолку кабины автомобиля. Симанович вновь подышал на руки. – С утра им был… И чего дальше?

– Завтра же побываю у Ани.

– Завтра – это уже сегодня. – Симанович щелкнул часами. – Все, вагон уже переехал через отметку двенадцать. Перевалил… Поэтому неплохо побывать бы сегодня.

– Больно ты смелый стал, – пробурчал Распутин. Замолчали, отвернувшись друг от друга. И оба уже не произнесли ни слова до самого Царского Села, пока не въехали на тщательно охраняемую территорию дворца. Едва миновали ворота, как Распутин ожил, пробурчал:

– Поздно уже. Спят, поди, все.

Но во дворце не спали. У наследника продолжала идти кровь носом, и ее никак не могли остановить. Горели все окна второго этажа. Распутин, кряхтя, выбрался из машины и через три минуты уже находился у кровати наследника. На Николая с Александрой Федоровной он даже не поглядел, по-хозяйски сел на стул, с которого молча поднялся врач в белом халате, с черной зловещей трубкой стетоскопа, повешенного через шею, похожей на чертенячье ухо, пробубнил что-то недовольно себе под нос – медиков «старец» не любил, улыбнулся бледному, с крупными синими овалами вокруг глаз наследнику.

– Дай-ка сюда, – отнял у наследника аккуратный маленький пузырь со льдом. – Это все баловство. Ими вот придуманное. – Он недовольно покосился в сторону врача. – Делать нечего, дурью маются, народ обирают.

Врач покраснел, но Распутину возражать не стал: то ли не хотел это делать при царской чете, то ли действительно нечего было возражать.

Наследник облегченно вздохнул и ответно улыбнулся Распутину – в первый раз за последние несколько часов. Александра Федоровна облегченно прижала пальцы к вискам.

– Все будет в порядке, Алешенька, – успокаивающе проговорил Распутин, – все будет в порядке. – Положил руку на голову наследника. – Сейчас кровь остановится, а через пять минут ты уже будешь спать. Все будет в порядке…

Он отер полотенцем лицо наследника, сделал рукой несколько легких движений поверху, потом провел ладонью над самым лицом, почти касаясь его, пробормотал что-то утешительное, ворчливое, и наследник закрыл глаза.

Через несколько минут кровь действительно перестала идти и наследник уснул.

– Поразительно, – прошептал врач, – вопреки всем законам медицины…

– Ваша медицина – тьфу, а моя медицина – вот она. – Распутин поднялся со стула, показал пальцем на наследника. Потом повернулся к царице, поклонился: – Здравствуй, мама. – Затем поклонился царю: – И ты, папа, здравствуй!

Царь стремительно шагнул к Распутину, обнял его, прижался головой к плечу.

– Великая благодарность тебе, отец Григорий!

– Э-э-э, чего там, – махнул рукой Распутин. – Для Алешеньки, ты знаешь, я завсегда… Все, что у меня есть, жизнь свою готов на алтарь положить. Поскольку люблю его, а не потому, что он после тебя на престоле будет сидеть.

Распутин говорил грубовато, несколько развязно – впрочем, развязность эта имела свои пределы – существовала у него внутри некая линия, барьер, за которые он опасался переступать, понимал, что может лишиться всего, даже головы, а ум у него был проворный, чутье – превосходное: находясь в Санкт-Петербурге, он кожей чувствовал то, что происходило в Москве, – поэтому определить для себя рамки ему было нетрудно.

Доктор тем временем откланялся и ушел с беспристрастным, сухим лицом. Распутин проводил его глазами, усмехнулся:

– Вона какой сделался! Как жареная жердь. Того гляди, пламенем займется, подпалит нас с тобою, папа… Ну, будто я украл у него из кошелька десять рублей.

– Не обращай внимания, Григорий Ефимович, – вежливо проговорил царь.

– Не люблю я этих… – Распутин стрельнул напоследок глазами. – Форсу много, важности тоже, а звона еще больше… Но как до дела дойдет, так руки в разные стороны: не могу-с, мол. А я за то, чтобы «могу-с» у всех было!

– Еще раз благодарю, отец Григорий. – Лицо у Николая было опухшим, под глазами взбугрились крупные отечные мешки – вчера и сегодня царь пил, а печень у него уже плохо переносила спиртное, почки тоже давали о себе знать болевыми ударами; был он маленький, изящный, в скульптурности здорово проигрывал своей супруге, руки у царя подрагивали, голубые же глаза сохраняли спокойствие.

– Не за что, не за что, папа. – Распутин неожиданно поклонился царю, было в этом поклоне что-то шутовское. – Ты ведь знаешь: Алешеньке я готов помочь завсегда. И вообще, пока я живой, пока я хожу по земле, пока я дышу и ем хлеб – вам бояться нечего. Вот если я умру, тогда будет плохо, тогда все изменится, полетит в тартарары. – Распутин закрыл глаза и тряхнул головой. – Что тогда будет с Россией – одному Богу известно. А пока я жив – никого и ничего не бойтесь. Ни немцев, ни французов… Я с вами!

Распутин умолк, померк, сделался хмурым, непохожим на себя. Нерешительно затоптался на одном месте.

Царь сразу обратил на это внимание.

– Что, отец Григорий?

– А убить меня попытаются очень скоро. Может быть, даже в этом году. Если же не в этом, то в следующем – обязательно.

– Не говори ерунду, отец Григорий, – царь заговорил неожиданно простецким, народным языком. – И не бойся никого. Никого и ничего. Я дам распоряжение, чтобы тебе усилили охрану.

– Спасибо, конечно, но оно… Не поможет это, одним словом…

Царь колко глянул на «старца».

– А мне кажется – наоборот.

Распутин похмыкал, поправил поясок на шелковой струистой рубахе, расшитой голубыми и белыми цветами, загнал складки назад, как на солдатской гимнастерке.

– Я еще к Анне хочу зайти. Не поздно будет?

– Нет, не поздно. Тебя пустят. Она, бедняга, по ночам не спит – тяжело ей. Боли сильные. Морфий не помогает. Мы у нее сегодня были. Поезжай к ней, отец Григорий. Доброе дело сделаешь.

Распутин поклонился царю, поклонился царице и отбыл. Звука отъехавшего автомобиля царь с царицей не слышали. Александра Федоровна прижалась к мужу:

– А ведь он святой! Он молится за нас!

Николай, вяло повертев ладонью в воздухе, промолчал.

Царица заплакала.

– Это я во всем виновата, я!

– Перестань! – попытался успокоить жену царь. – Ты-то здесь при чем, Аликс?

– Я виновата, я! – Рыданья пробили крупное тело царицы, глаза сделались влажными от слез. – Я виновата!

Николай при виде женских слез всегда чувствовал себя плохо. Как и всякий мужчина, собственно, – в нем мигом возникала вина, хотелось сделать для жены что-нибудь хорошее. Он расстегнул воротник простой солдатской гимнастерки, в которую был одет, поправил на груди Георгиевский крест.

– Успокойся, Альхен!

Доля правды в ее словах была – изрядная причем доля, гемофилия была наследственной болезнью именно в ее семье, а не в семье Романовых, от гемофилии умер родной дядя Александры Федоровны, герцог Леопольд Альбанский, умер также брат, гемофилией были больны ее племянники – сыновья принца Генриха Прусского и принцессы Ирены, третьей сестры Александры Федоровны. Женщин эта болезнь не трогала, а вот мужчин косила нещадно.

Все попытки врачей помочь несчастным терпели крах, эта болезнь оказалась неизлечимой.


Лицо Вырубовой было бледным, большим, страдальческим, оно словно бы растеклось по подушке, дышала фрейлина трудно, прерывисто, у постели ее сидела невысокая живая женщина в марлевой косынке.

– Ты кто? – грубо спросил женщину Распутин, взял стул и подсел к кровати Вырубовой.

– Как вы сюда попали? Кто пустил? – поинтересовалась женщина в марлевой косынке. О Распутине она много слышала, и, хотя раньше им встречаться не доводилось, она сразу узнала «старца».

– Как, как. Кто, кто, – недовольно пробормотал Распутин. – Велено было, вот и попал. Как она себя чувствует? – Он покосился на Вырубову.

– Сейчас все больше спит. Раньше не могла – кричала. У нее поврежден позвоночник.

– Я знаю.

– Температура поднимается, к сожалению, до сих пор.

– Это хорошо. Это означает, что организм сопротивляется. И гноя в нем нет.

Женщина в марлевой повязке хотела сказать, что как раз в организме есть гной, высокая температура – лишнее тому подтверждение, но промолчала, перевела разговор на другое:

– Пролежни у нее были. Сейчас опали…

– Это тоже хорошо.

– А вообще Анне Александровне досталось, – сочувственно проговорила женщина в марлевой косынке, – ее несколько раз хоронили… Гедройц эта… – Она посмотрела в сторону и умолкла.

– Что, большая стерва? – спросил Распутин.

– Большая.

– Убрать ее из госпиталя, и дело с концом!

– Нельзя. Дипломированный врач, за границей училась… Да и женщина высоких кровей.

– А нам плевать, – равнодушно произнес Распутин, – высоких или невысоких, все они одинаковые. – Он с неожиданным интересом поглядел на сиделку. – Что одни, что другие, что третьи… Извини, голубка, ноги все одинаково раздвигают, – добавил Распутин грубо.

Щеки у женщины заполыхали гневно, она поднялась со стула.

– Как можно!..

– Сядь, милая, не кипятись. – Распутин тронул ее рукой. – Мне все можно. Спроси у Ани. – Он повел головой в сторону Вырубовой. – Аня все тебе подтвердит. Что естественно, то и можно. – Он положил руку на колено женщины.

Та сидела не шелохнувшись, с испуганным лицом. Рука Распутина поползла по ноге вверх, коснулась металлической штрипки, за которую крепились чулки.

– Как можно… – снова встрепенулась женщина, но попытки сбить с себя руку Распутина не сделала – «старец» загипнотизировал ее, в следующий миг он проговорил резко, свистящим птичьим шепотом:

– Аню мне не разбуди! Сиди смирно! Все будет в порядке! Распутин думал, что Вырубова ощутит, буквально кожей почувствует его присутствие, откроет глаза, но она лежала с закрытыми глазами, не ощущала, что в палате находится гость. В горячечной клубящейся одури она видела сейчас одну картину из своей жизни и в ней – саму себя, исхудавшую, с глубоко запавшими щеками, костлявым лбом и тусклым, лишенным тепла взглядом, заплакала немо, хотя слез своих в одури не ощутила, только в горле у нее что-то заскрипело да сердце сжала сильная тоскливая боль.

Она видела себя девчонкой, живущей в той тяжелой поре, когда неожиданно заболела тифом. Болезнь протекала тяжело, врачи ничем не могли Ане помочь, она уже умирала, когда в одну из наиболее трудных переломных ночей – жизнь едва теплилась в ней, – Аня, забывшись, увидела в забытьи императрицу Александру Федоровну. Вроде бы императрица вошла в комнату, где лежала Вырубова, села рядом на стул, взяла ее за руку, что-то проговорила, посидела немного с больной и исчезла. Растворилась, словно дым.

После этого горячечного сновидения Вырубова пошла на поправку, а рассказ о том, как ей помогла выздороветь императрица, широко распространила по Петербургу.

– Наша императрица – святая! – всем говорила она. – Если бы не государыня, меня бы уже не было в живых. Она спасла меня! – При этом Вырубова добавляла, что хотела бы предстать перед очами Александры Федоровны.

Рассказ этот, естественно, дошел до императрицы. Она повидалась с Анной Танеевой – дело происходило еще до замужества Вырубовой, и Анна носила фамилию отца, известного композитора и начальника собственной его императорского высочества канцелярии; встав с постели, Анна Танеева передвигалась с трудом, неловко тыкая в пол костылями: тиф дал жесточайшее осложнение на ноги.

Увидев императрицу, Анна заплакала.

Та подошла к Анне с доброй улыбкой, обхватила обеими руками исхудавшее, ставшее почти детским, тело, прижала к себе. Произнесла с легким немецким акцентом:

– Не плачьте, дитя мое, все испытания остались позади. Все будет в порядке.

От императрицы пахло свежестью, чистотой, какими-то очень легкими духами, синие глаза ее были притуманены – императрица сочувствовала Ане. Они проговорили полчаса. Когда императрица стала собираться, Анна, с трудом согнув свои полупарализованные ноги, рухнула перед ней на колени:

– Ваше величество, можно мне хотя бы иногда видеть вас?

– Конечно, конечно. – Императрица поспешила согласно наклонить голову.

Так началась дружба этих двух женщин.

Императрица оказалась человеком болезненным, мнительным; приехав в Россию, она быстро впала в мистицизм, ее долго преследовали видения людей, раздавленных во время коронации на Ходынском поле, она часто просыпалась ночью с мокрым от слез лицом, боролась с видениями, исступленно молилась, временами с ней случались истерики.

Она стала интересоваться разными прорицателями, странниками, провидцами, замкнулась в очень узком мире, в Царском Селе, в Петербург же выезжала очень редко и неохотно. Почти все время теперь проводила с Вырубовой. Вырубова сделалась для нее очень близким человеком, пожалуй, самым близким после дочерей.

Видение погрузилось в красную муть и исчезло. Вырубова огорченно улыбнулась, застонала от боли – у нее треснули губы, внутри также возникла боль, беспощадным током пробежала по всему телу, ломая кости, мышцы, обрывая жилы. Вырубова застонала сильнее – ей показалось, что она вот-вот задохнется, утонет в кровянистой мути, в следующий миг она услышала сквозь одурь собственный стон, а следом за ним – успокаивающий голос сиделки.

– Полноте, Анна Александровна, полноте, милая… Попробуйте разговаривать с болью, боль успокаивается, когда с ней разговаривают. Рецепт проверенный.

Вырубова дернулась, стараясь как можно глубже вдавиться головой в подушку, повернула лицо в одну сторону, в другую, сквозь сжатые зубы ее протиснулся ржавый птичий скрип. Распутин сочувственно сощурился.

Было такое впечатление, что голова Вырубовой существует отдельно от тела. Тело – изудродованное, смятое – уже умерло, а голова еще живет. Но это было не так. Ржавый птичий скрип повторился.

Распутин поспешно убрал руку с ноги сиделки и буквально расцвел, как весенний цветок, когда Вырубова открыла глаза.

– Отец Григорий? – слабо, едва слышно, будто в палате прошелестел сухой ветер и исчез, проговорила Вырубова.

– Я, Анечка, я!

Вырубова сморщилась, на глазах у нее проступили слезы.

– Что же ты ко мне так долго не приходил?

Распутин виновато развел руками:

– Да вот. Дела все были, разные дела… Совсем замаялся.

– И не молился за меня!

– Неправда! Вот что делал регулярно, так это молился. Каждый день.

– Ты не знаешь, что мне пришлось испытать…

– Знаю!

– Ты не знаешь, какая это боль…

– Знаю.

Слезы полились по щекам Вырубовой потоком, она говорила что-то еще, но речь сделалась невнятной, жалкой. Распутин сидел понурив голову, напротив него, также понурив голову, сидела женщина в марлевой косынке, словно бы она была в чем-то виновата.

– Не знаешь! – капризно выкрикнула Вырубова, вновь заливаясь слезами.

– Все я знаю, Аннушка, – сказал Распутин. – И я молился за тебя, потому ты и жива.

В своем дневнике Вырубова записала: «Многие друзья посещали меня. Приехала сестра из Львова, куда ездила к мужу, а брата отпустили на несколько дней с фронта. Приходил и Распутин. Помню, что в раздражении я спрашивала у него, почему он не молился о том, чтобы я меньше страдала. Императрица привозила мне ежедневно завтрак, который я отдавала отцу, так как сама есть не могла. Она и дети часто напевали мне вполголоса, и тогда я забывалась на несколько минут, а то плакала и нервничала от всего».

Вырубова медленно вытащила из-под простыни руку – ту, что была измята меньше и уже заживала, вытерла ею слезы.

– Скоро ты, Аннушка, выпишешься из больницы, – сказал Распутин.

– Еще нескоро, отец, – слабо проговорила Вырубова, она, если честно, уже и не верила, что когда-нибудь сможет выбраться отсюда.

– А я тебе говорю, скоро, и ты напрасно не веришь мне. Как только первая капель зазвенит, так ты и выпишешься!

Распутин сказал правду – наступил март, а с ним и тот день, когда с Маркизовой Лужи, как иногда питерцы называли мелководное Балтийское море, примчался теплый ветер, слизнул с улиц весь мусор, снеговые одеяла на крышах начали быстро проседать, со срезов кровли засочилась редкая звонкая капель – это был первый день, когда в городе запахло весной. В этот день Вырубову выписали из больницы.

Она покидала Царскосельский госпиталь с чувством величайшего облегчения: во-первых, на нее все время с завистью и ненавистью косилась княжна Гедройц, занимающая в госпитале видное место, такое видное, что даже знаменитый Боткин не смел ей перечить, и Вырубова уже не могла без дрожи в груди видеть эту темноглазую аристократку, во-вторых, ей так надоело лежать в больничной палате, что хоть воем вой, она почувствовала себя подавленно, а в таком состоянии не до выздоравливания. Вырубова начала ощущать, что сил для этого ей просто-напросто не хватит, в этих мрачных условиях совершенно нет подпитки, в-третьих, Гедройц терпеть не могла фельдшерицу Карасеву – ту самую женщину в марлевой косынке, которую отец Вырубовой, Александр Танеев, нанял для ухода за дочерью…

У Карасевой были очень мягкие, почти невесомые, заботливые руки, с ней было легко, боль обязательно утихала. Гедройц же видеть не хотела Карасеву, как, собственно, и Вырубову, только морщилась и отчаянно завидовала тому, что к фрейлине постоянно заходит царь, каждый день наведывается императрица с дочерьми, – на нее же, родовитую аристократку, они совершенно не обращают внимания. В общем, нашла коса на камень, стало понятно, что под одной крышей Вырубовой и Гедройц находиться нельзя.

Ко входу подогнали санитарный автомобиль и Вырубову вместе с кроватью перенесли в машину.

Когда ее подняли в дом, Вырубова заплакала – думала, что никогда больше не увидит своей квартиры, но – повезло, увидела. Вместе с ней заплакал и отец – ослабевший, с трясущимся ртом, с красными усталыми глазами, он опустился на колени перед кроватью дочери, коснулся губами края накрахмаленной простыни, прошептал:

– До-очка! Анечка моя!

Вечером Вырубову осматривал профессор Гагенторн – большой специалист по части того, как из распластанных неживых кусков собрать целого человека, как оживить его, а кого-нибудь вообще, откопав из могилы, вернуть с того света на этот… Осмотром Гагенторн остался недоволен, выругался матом, не стесняясь Вырубовой, и вышел в соседнюю комнату к Танееву.

Там проговорил мрачно:

– Плохо дело! – И снова выругался матом.

– Что так? – Танеев побледнел.

– Ваша дочь два месяца пролежала на вытяжке – ей восстанавливали ноги, и делали все правильно, никаких претензий к господам эскулапам нет, но вот бедро… бедро упустили. Оно-то находилось два месяца без каркаса, незакрепленное, срасталось как хотело. Это плохо…

– Грозит чем-нибудь?

– Еще как! Полной потерей ноги…

– Что надо делать, профессор? Может, технику какую-нибудь выписать из-за границы?

– Помилуйте! Какая может быть техника! Все блокировано, идет война. Вы сейчас даже скальпель из крупповской медицинской стали днем с огнем не найдете, не говоря уже о вещах посложнее.

– Что делать? – Танеев беспомощно отер ладонями лицо.

– Что делать, что делать, – ворчливо сказал Гагенторн, – человека должны лечить профессионалы, а не куры с княжескими званиями.

– Но поймите, мне от этого не легче, мне главное – Анечка…

– Все понимаю. Выход один – полностью гипсовать бедро. Иначе оно срастется так, что ваша дочь не только ходить не сможет – сидеть не сумеет.

– Так гипсуйте незамедлительно! – вскричал Танеев.

– Легко сказать – гипсуйте! – Гагенторн опять выругался матом – в нем словно бы сломался некий барьер, профессор матерился, будто извозчик. – Вы знаете, какая это боль?

– Н-нет, – растерянно пробормотал Танеев. – А разве есть что-то другое, кроме гипсования?

– К сожалению, нет.

Танеев вновь расстроенно отер ладонями лицо, задавленно всхлипнул:

– Как быть, как быть… Бедная Аня!

– Мне нужен помощник, – сухо произнес Гагенторн.

– Что ж, давайте вызывать… Кого вы хотите в помощь?

– Того, кто накладывал гипс вашей дочери в Царскосельском госпитале. Профессора Федорова.

Вскоре приехал профессор Федоров – немногословный, замкнутый человек с нервными руками. Следом за ним, буквально через пять минут, – императрица.

Когда она появилась в квартире, Гагенторн стоял посреди комнаты и, засунув руки в карманы брюк, резким, громким голосом выговаривал Федорову:

– Вы, профессор, пошли на поводу у этой безмозглой мамзели, у Гедройц, которой все едино, кого лечить, – спаниеля, ворону со свернутой набок головой или человека. Она же о многих болезнях знает лишь понаслышке да по плохоньким французским учебникам. Вы регулярно бывали в госпитале, все видели… Все происходило на ваших глазах, почему вы не вмешались, почему бедро оказалось незагипсованным?

– По простой причине. – Лицо Федорова сделалось свекольно-красным, глаза приняли виноватое выражение. – Гипс накладывал не я – техник!

– Но вы же руководили наложением.

– И это делал не я.

– Тогда кто?

– Гедройц. Я ее только консультировал. И то по тем вопросам, с которыми она ко мне обращалась. А вообще, я доверял княжне, считал, что она сильна в новой методологии…

– Да в новой методологии восстановления костных тканей княжна ваша, Гедройц эта, все равно что поросенок в колбасных обрезках. Ей не качество нужно, только количество. Вы доверчивы, как мальчишка, профессор!

– Выбирайте выражения, сударь!

– И не подумаю! – Гагенторн резко развернулся, глянул в упор на Александру Федоровну, фыркнул и снова развернулся к Федорову: он понял, почему тот вел себя именно так.

Федоров боялся вступать в спор с сильными мира сего, был обычным угодником, в том числе и дамским – желал сделать приятное княжне Гедройц, желал сделать приятное государыне, которая считала княжну опытным врачом и к ее мнению прислушивалась, и не стал вносить поправки в гипсование, посчитав, что, если вмешается в лечение, – сделает только хуже. Тем более ему был хорошо известен вздорный характер «курицы с княжеским званием».

– И не подумаю, – повторил Гагенторн. На этот раз голос его стал мягче, он вытащил руки из карманов. – Ладно, извините меня, профессор. Руганью делу не поможешь, делу можно помочь только делом.

– Будем гипсовать?

– Будем гипсовать, – сказал Гагенторн, стремительно прошел в соседнюю комнату, где лежала Вырубова. Спросил ласково, совершенно неузнаваемым голосом, будто и не было только что неприятного объяснения с Федоровым, грубых слов, грозных взглядов – это был совершенно другой человек: – Если будет больно, вы сможете немного потерпеть?

– Будете накладывать гипс?

– Да. Иначе вы потеряете ногу.

– Раз нужно – обязательно потерплю.

– Гипсовать будем без хлороформовой маски.

– Буду молить Бога, чтобы дал мне силы.

– Ну и хорошо. – Гагенторн ласково наклонил голову. – Вы – умничка. А насчет молитвы – за вас кто-то очень хорошо молился. Было такое?

Вырубова вспомнила Распутина, его ночной визит в конце студеного января, тихо улыбнулась:

– Было!

– Кто же этот молельник? Впрочем, не спрашиваю, не спрашиваю. – Гагенторн поднял обе руки. – Молчу! Это ведь дело такое… Личное.

– Распутин этот молельник, – ответила Вырубова.

– Знаю такого, хм-м. Этот хлыст тоже побывал в моих лапах. – Гагенторн посмотрел на свои крупные, сильные, короткопалые руки, показал их Вырубовой.

– Мы боготворим отца Григория, – твердо произнесла Вырубова, специально сделав нажим на слово «мы». То, что лицо Гагенторна изменилось, она постаралась не заметить. – Он для нас – свет в окошке.

– Свет, – насмешливо проговорил Гагенторн, склонил голову, раздумывая, высказать свое суждение об этом человеке или нет, – а мнения о нем он был плохого, решил ничего не высказывать и с кряхтеньем выпрямился. – Ну, свет так свет, Анна Александровна. Готовьтесь к гипсованию.

Вдвоем с профессором Федоровым они наложили гипс на бедро. Вырубовой было больно, очень больно, она сдавливала губы зубами, едва ли не до крови прокусывала их, отец сидел на стуле рядом, сжимал в своих руках ее руку и шептал моляще:

– Анечка… Потерпи, Анечка, сейчас тебе будет легче.

Операция была долгой, а когда гипсование закончилось, Вырубова почувствовала, что тело ее заковано в тяжелую каменную колоду и терпеть эту колоду нет никакой мочи, она не выдержала, заплакала:

– Г-господи, за что же мне такие страдания?

– Терпи, Анечка, терпи, дочка. – Танеев, продолжая сжимать ее руку, также захлюпал носом. – Терпи! Раз Бог послал такие испытания – значит, это нужно.

– Я будто бы вся в камень закована, – пожаловалась дочь.

– Так надо. Терпи.

– А ну, не разводить здесь сырость! – нахмурился Гагенторн. – В Санкт-Петербурге климат и без того сырой. Влага пробирает до костей.

– Профессор, сколько мне лежать в этом гипсе?

– Сколько понадобится, столько и будете лежать. Это вопервых, а во-вторых, думаю – не менее двух месяцев. Два месяца – это минимум. Максимум – четыре. Посмотрим, как будут срастаться кости. Если бы в госпитале кое-кто не занимался дамским угодничеством… – Гагенторн бросил уничтожающий взгляд на своего коллегу. – Уже было бы все в порядке. А так, Анна Александровна… – Гагенторн в красноречивом жесте развел руки в стороны. – Терпите! Господь терпел и нам велел. Так, кажется, принято говорить? А? – Взгляд Гагенторна сделался насмешливым – до боли Вырубовой ему, похоже, не было никакого дела.

– Так, – сквозь слезы подтвердила Вырубова.

Иногда до Питера докатывались рассказы о приключениях Распутина вне Северной столицы, В частности, о том, как он ездил в Москву поклониться святым мощам.

Первопрестольную Распутин не любил, и если можно было объехать этот город стороной, он обязательно объезжал, но очень часто это не удавалось ему сделать.

В марте 1915 года Распутин прибыл в Белокаменную питерским поездом. Вышел из вагона желтолицый, со впалыми щеками, неожиданно подчеркнувшими татарские скулы «старца», – в поезде его на этот раз здорово укачало. Никогда не укачивало, а сейчас укачало так, что хоть на четвереньках ползи к ближайшей канаве и выкладывай в нее то, что съел в вагоне.

Несколько минут он стоял на перроне, покачиваясь на сделавшихся непрочными ногах и вглядываясь в людей, идущих вдоль вагонов, потом взялся рукою за грудь и, болезненно морщась, помял ее. Губы у него были синие – прихватывало сердце.

– Что, дядя, колосники в печке горят? – Его толкнул локтем в бок высокий белобрысый парень с молочно-пунцовыми щеками и белесыми, едва заметными на лице бровями. – Здорово перебрал, что ли?

– Перебрал, – вяло качнул головой Распутин.

– Похмелись из лужи – легче будет.

Распутин сплюнул под ноги, отвернулся от парня. Тот захохотал и исчез в толпе.

– О-отец Григорий, извиняй, что запоздала, – услышал он певучее, ласковое, повернулся на оклик. К нему по перрону стремительно двигалась – почти бежала – грудастая женщина в утепленной бархатной накидке, отороченной узкой полоской дорогого меха. – О-отец Григорий, родненький…

– Анисья Ивановна, наконец-то! – Распутин, пошатываясь, двинулся навстречу Анисье Решетниковой, богатой купеческой вдове, обнялся с ней, облобызался, потом, стремительно обернувшись, воскликнул растерянно: – А вещички-то мои, а?.. Где они? – Кинулся назад, к столбу, около которого тупо озирал перрон несколько минут назад.

Желтый кожаный баул, который он оставил у перронного фонаря, слава богу, находился на месте. Распутин вернулся, стер рукою пот с побледневшего лица.

– Все в порядке? – поинтересовалась вдова.

– Да. Не то ведь народ нынче какой пошел, и особенно в Москве, – стоит только малость отвернуться, как уже подметки с сапог срезают. Свинчивают ребята – и не морщатся.

– Поехали, отец Григорий. – Вдова потянула Распутина за рукав. – Обед стынет!

Ехали в персональном экипаже Анисьи Ивановны. Распутин восхищенно крутил головой:

– Весна тут у вас… Не то что у нас. Благодать!

– Весна везде, – строго заметила Анисья Ивановна.

– Не скажи, матушка. Везде, да не везде. В Питере, к примеру, весны нет. Сопли какие-то там, а не весна. Идешь по улице, а сопли на боты наматываются.

Воздух в Москве был прозрачный, сухой, в розоватой подрагивающей дымке растворялись купола церквей, дома были светлыми, от них исходило ощущение покоя и уюта, на чистых, обсосанных солнцем по самые корни куртинах снега собирались и радостно галдели птицы, среди них Распутин заметил несколько голенастых, крупноклювых грачей, потыкал пальцем.

– Эвон, эти и сюда уже добрались, а к нам – ни гугу… Ох, благодать! – Он шумно, со слезным всхлипыванием. вздохнул. – Жить хочется!

Жить в Москве Распутин старался по-настояшему, на широкую ногу. Вечером он вместе с Анисьей Ивановной, журналистом Соедовым и вызывающе красивой, яркой девушкой, которую величал Розой – личность ее не была установлена даже полицией, но есть предположение, что это была Елена Джанумова, – поехал в знаменитый «Яр» на окраину Москвы.

В «Яре» было шумно. Пел цыганский хор, молодежь пробовала танцевать «кэк-уок» <cм. Комментарии, – Стр. 304…танцевать «кэк-уок»…> и «матчиш» – модные, но очень сложные танцы, и не у всех это получаюсь, купцы пили шампанское из изящных туфелек красавиц, специально для этой цели приглашенных, офицеры вхолостую щелкали курками револьверов и радостно хохотали, когда кто-то пугался, – в общем, здесь царила та самая атмосфера, которую Распутин любил.

Час был поздний – одиннадцать ночи, несколько минут двенадцатого, стол, заранее заказанный, уставлен едой и напитками. Отдельно, целой батареей, громоздились бутылки с мадерой – пыльные, их специально не протирали, считая, что Распутин предпочитает пить именно из таких бутылок, сохраняющих дух и тень глубоких подвалов. В центре стола, в большом глиняном блюде, грудились черные сухари – персонально для «старца», так велела Анисья Ивановна.

Распутин вел себя тихо, почти не разговаривал, на вопросы Анисьи Ивановны отвечал односложно и пил, много пил, раз за разом наливая мадеру в бокал с низкой ножкой.

– Ты чего это, отец Григорий, все молчишь да молчишь? – встревожилась Анисья Ивановна. – Не заболел ли, часом?

Впрочем, вдова тоже стала молчаливой и сильно осоловела – не от выпивки, а от закуски: чем больше она ела, тем меньше реагировала на происходящее и еще меньше соображала.

– Уже нет, – ответил Распутин. – Был болен ранее… В поезде. Бес пробовал на меня напасть, а сейчас ничего, прихожу в себя. Бес кое-где меня внутри поцарапал, винцом вот залечиваюсь.

– Залечивайся, залечивайся, – благодушно разрешила Анисья Ивановна.

За столом тем временем появилось пополнение – вызывающе красивая женщина аристократической внешности, на которую Распутин, занятый Розой, не обратил внимания и не расслышал имени-отчества, и Семен Лазаревич Кагульский – с ним Распутин уже познакомился, днем встречался «по делу» и даже успел вспрыснуть «дело» двумя бутылками мадеры.

А Розой «старец», похоже, занялся всерьез. Она восторженно, не скрывая восхищения, смотрела на Распутина.

– Ну, чего, молодая, чего рот раскрыла? – спросил тот подчеркнуто ласково. – Как жизнь-то?

Роза попунцовела, глаза у нее вспыхнули ярко, призывно, хотела что-то сказать Распутину, но язык у Розы словно бы онемел.

– Бывает, – добродушно махнул рукой Распутин, – не огорчайся, милая, ты еще молода, у тебя таких огорчений знаешь еще сколько впереди будет? О-о-о! – Он приблизился к Розе, под столом неприметно, стараясь, чтобы не засекла старая вдова-купчиха, наступил ей на ногу.

Роза покраснела еще больше. Распутин подмигнул ей. Анисья Ивановна, словно бы что-то почувствовав, смолкла, строго взглянула на Розу и неожиданно расплылась в широкой подкупающей улыбке:

– Не бойся нашего «старца»! Все, что от него исходит, – все благодать!

– Во! – назидательно поднял один палец Распутин. Потянулся к бутылке вина, которая была распечатана официантом, но ее почему-то никто еще не тронул, – на тусклой этикетке, косо приклеенной к бутылке, было написано: «Марсала», налил полный бокал, придвинул к девушке: – Пей!

– А вы?

– Я, пожалуй, тоже выпью… И не один раз. – Он усмехнулся, налил себе в бокал мадеры, поморщился весело. – Не люблю я эту посуду – бокалы… В Питере уже знают мой вкус и не подают. Подают стаканы. А это что? – Он выпил вино, приподнял опустошенный бокал, повертел его в пальцах. – Того гляди, в руке переломится! – Повернулся, пощелкал пальцами, подзывая к себе официанта: – Эй, милый!

Тот мигом очутился около Распутина.

– Слушаю!

– Принеси-ка мне, милок, посуду понадежнее, чтобы в руке не треснула.

– Какую прикажете?

– Граненый стакан.

Официант немедленно исполнил просьбу – на начищенном серебряном подносе принес стакан. Гришка чувствовал в себе необыкновенную легкость, приподнятость – ощущение удачи поселилось, едва он вошел в «Яр», и так с тех пор не проходило, эта яркая девочка была пирожком с вкусной начинкой, и Распутин не сомневался, что этот пирожок он съест. Кроме чувства удачи в нем еще родилась некая гусарская лихость: «старцу» захотелось показать себя.

Он потянулся к бутылке с любимой мадерой, хотел налить себе еще, но передумал, взял в руки бутылку «Смирновской», налил стакан полностью, всклень. Стакан страшно было стронуть с места, водка обязательно проливалась из него, но Гришка был не из робких, справлялся и не с такими задачами, умелой рукой взялся за посудину.

– Это я выпью за то, чтобы у тебя, милая, радости в жизни было побольше, – сказал он девушке, – чтобы Бог осыпал тебя своей милостью не переставая…

Распутин умело поднял стакан со стола – ни одной капли не уронил – вот какой был умелый, а это дело было почище, чем подковать какую-то там блоху, умения надо больше, – поставил себе на левую руку, на тыльную сторону ладони, как на поднос, приблизил к жадному красному рту.

Роза затаила дыхание.

– Йи-эх! – по-цыгански взвизгнул «старец», окунув губы в водку, прижал стакан ко рту ладонью и в ту же секунду, продолжая прижимать стакан пальцами к губам, перевернул его. Водка гулко булькнула, будто попала в гигантский сосуд, Распутин одним глотком одолел ее – расправился с сорокаградусной, словно с компотом, водка мигом проскочила в его тренированное нутро, в просмоленный, прокопченный, прокипяченный, просоленный, закаленный и холодным и горячим желудок. – Йи-эх!

Затем он ловко подкинул стакан в воздух, поймал его, остатки – несколько самых сладких капель – слил себе в ладонь и смочил ими голову, волосатое темя, сунул руку под прядь черных жестких волос, сдобрил шишку – пусть растет помедленнее и будет поменьше, потом лихо, по-гусарски бездумно поцеловал стакан в «пятую» точку, в задницу, бишь… Проговорил довольно:

– Вот так!

Глаза у него пьяно поплыли в разные стороны, были они маслеными, белыми, словно бы в них вообще не имелось зрачков. Раньше зрачки черными арбузными семечками прорисовывались в глазах, делали Гришкин взгляд похожим на кошачий, а сейчас их не стало, глаза сделались похожими на бельма. – Знаешь, Розочка, кто меня этому научил?

– Нет.

– Папа, – весело произнес Распутин и потыкал пальцем в потолок. – Сам!

– Не может этого быть!

– Может! Так раньше пили эти самые… Ну, те, которые с саблями по стенам домов ходили, на балконах безобразничали, бездельничали, скакали на лошадях и спали с кухарками. Ну, эти…

– Не знаю, – простодушно отозвалась Роза.

– Хочешь, я еще так выпью? – предложил Распутин. – С другим только вывертом, а? А потом спляшу! А?

– Не хочу. – Яркое лицо Розы потемнело, в глазах тихо заплескался испуг.

Распутин принял испуг за неверие, крякнул и вновь потянулся за бутылкой «белого вина», наполнил стакан, поднес его ко рту, но не сделал стремительного, ловкого движения, как в прошлый раз, а медленно накренил, зацепил край стакана зубами и, опустив руку, начал неторопливо запрокидывать голову. Водка привычно, словно дух бестелесный, проскользнула в могучее распутинское нутро. Руки у «старца» были заложены назад, за спину, сплетены в один общий кулак.

Выпив, Распутин резко мотнул головой, и стакан полетел вверх, дорого засверкал своими гранями, будто был отлит из хрусталя, Распутин выбросил перед собой руку, раскрыл ее, и стакан опустился ему прямо в ладонь.

– Йи-эх! – привычно выкрикнул он, наклонился к Розе, подбил пальцами черную бороду: – Ну как?

Та захлопала в ладоши:

– Браво! Браво!

– Я еще не то умею, – многозначительно пообещал Распутин, подмигнул Розе одним глазом.

– Какова цель вашего приезда в Москву? – неожиданно сухо, по-деловому полюбопытствовала Роза.

– Эк тебя несет! – Распутин хмыкнул. – Ты меня спрашиваешь, будто поганый репортеришко из газеты… Ты случайно не в газете работаешь? – Слово «репортеришко» Распутин произнес не только презрительно, но и простодырно, он никак не мог избавиться от своего чалдонского языка, – «лепортеришко». – А репортеришек у нас более чем положено развелось. Вон, видишь, алкоголик сидит, надрызгался, как упырь, уже в разные стороны пополз, не собрать – совсем растекся. – Распутин брезгливо покосился в сторону пьяного газетчика. – Колькой его зовут, а фамилия – Соедов… Вон еще один, издателем считается, из жидков, как мой секретарь Симанович, – Кагульский Семка, тоже не дурак хорошо выпить и сладко закусить, несмотря на свое иудейское происхождение. Читать я его никогда не читал, не знаю, что он за писатель… – Распутин лукавил, он вообще никого и ничего не читал, но за пишущим народом внимательно следил. – А вот денег мне насовал полный карман. Даром что писака… Или как его… издатель!

Распутин сунул руку в карман своих роскошных бархатных штанов, ухватил кончиками пальцев уголок одной хрустящей бумажки и вытащил ее на свет. Показал Розе:

– Во! – Это была новенькая сотенная. – Раз насовал – значит, писаке этому от меня что-то надо. Кроме того, что я ему сегодня уже сделал… Я вообще всем нужен!

Семен Лазаревич Кагульский был редактором газеты «Новости сезона» – издания крохотного, малоприметного, серого, и вел себя соответственно своему изданию – никак, словом. Но денег Распутину постарался сунуть в карман побольше, поскольку газета Семену дохода не приносила и зарабатывал он себе на хлеб с маслом другим: поставлял на фронт разную гниль – гнилые портянки, гнилые кальсоны, гнилые шинели, и Гришка по части этих поставок мог быть незаменимым человеком, он мог пробить что угодно и поставлять на фронт что угодно – даже гнилой воздух и гнилой снег. И сшибать при этом из государственной казны фантастические суммы. Сегодня Семен Лазаревич вместе с Распутиным одну такую сделку совершил…

Выпитое распаляло Распутина, ему хотелось совершить что-нибудь героическое…

Тут Распутин наконец засек, что за столом находится еще одна женщина, ранее им не замеченная – красивая, с изящными движениями дама аристократической наружности.

– Йи-эх! – ахнул Распутин, освобождаясь от сладостного онемения. – А эта краля откуда взялась? Чтой-то я не видел ее до того. И в Москве, оказывается, красивые женщины водятся, не только в нашем, в этом самом… в Петербурге. – Название города, в котором он жил в последнее время, неожиданно начисто выпало у него из головы – «белое вино» действовало здорово. – Чего же я раньше ее не видел?

– А раньше ее здесь и не было, – сказала Роза.

– Йи-эх! Хороша кобылка! – восхитился Распутин и запнулся – слишком уж резко и откровенно он выражается, а выражаться все-таки надо «один пишем – шесть в уме», это было любимое арифметическое правило Распутина (впрочем, это единственное правило арифметики, которое он знал, о других «старец» просто не ведал). – Извиняюсь, – помрачнев, произнес он, наклонился к Розе: – Скажи, а ты эту даму знаешь?

– Нет.

– Где-то я ее видел, а где – не помню, – сказал Распутин с озабоченным видом. Ему хотелось показать Розе, что интерес его к даме имеет совсем иной смысл, чем тот, о котором сейчас думает Роза, просто ему интересно вспомнить, где и когда он встречался с аристократкой. – Дырка в голове образовалась, – пожаловался он. – Память совсем отшибленная стала.

Естественно, он врал – он никогда нигде не встречал эту аристократку, видел ее в первый раз, и она видела «старца» в первый раз. Он был интересен этой даме, как некое ископаемое, редкое животное, не больше, и другого интереса для нее не представлял. Аристократка эта была шапочной знакомой Анисьи Ивановны – пару раз встречались у портнихи, и все. Распутин же, увидев аристократку, вообразил, что она так же, как и Роза, предназначена ему, и вообще «старцу» в этот момент казалось, что ему все дозволено, в том числе и «обжиманцы» с этой женщиной.

Он ужом завертелся на стуле. С Розой все было понятно, этот пирожок со сладкой начинкой никуда от него не уйдет, теперь надо сделать так, чтобы и аристократка никуда от него не ушла.

Глаза у него сделались яркими, из них полился свирепый свет, на который все всегда обращали внимание, – жгучий, магнетический, притягивающий к себе, беспощадный.

В ресторане было шумно, в воздухе сизыми слоями плавал дым – помещение проветривалось плохо, – вкусно пахло жареным мясом и копченым лососем, пахло еще чем-то, было весело, в зале царил тот особый ресторанный уют, который делает всех людей близкими друг к другу.

И Распутин почувствовал, что все люди, находящиеся в ресторане, близки ему. Хотя аристократка не обращала на него никакого внимания – она очень быстро поняла Распутина, он стал для нее неинтересен, – «старец» решил заняться ею, удивить чем-нибудь таким, чем не могут удивить люди ее круга. Холод этой женщины был не только оскорбителен для Распутина, он подогревал «старца».

Распутин обиженно замычал, потянул на себя скатерть с закуской, но Анисья Ивановна, заметно помрачневшая, пьяная от еды и потому совсем переставшая разговаривать – она была занята, она планомерно опустошала тарелки со снедью, мускулистые ее челюсти работали, как машина, не уставая, – ухватила рукой другой край, задержала – Распутину и тут не удалось одержать победу.

– Тьфу! – с досадой плюнул он, сунул руку в карман, проверяя, много ли денег дал ему Кагульский. Пачка была солидной, кредитки приятно ласкали руку. Поискал глазами – где же Кагульский?

А Кагульский веселился, неумело, но тем не менее лихо, ничуть не стесняясь своей неумелости, отплясывал «матчиш», толкаясь с такими же, как и он, неумелыми хмельными людьми, не вписываясь в круг, плотно обставленный столами со снедью, цеплял за углы боками, иногда сшибал на пол вилки и салфетки, шумно извинялся и продолжал взметывать руки, гикать, топать каблуками. Распутин позавидовал: веселый человек Сеня Кагульский!

Ему тоже захотелось очутиться в танцевальном кругу и сбацать, подобно Кагульскому, «матчиш». Распутин покивал одобрительно, гикнул лихо и вновь потянулся за бутылкой – для смелости надо было еще немного хлебнуть. Раскрутил бутылку с мадерой – так, чтобы вино в посудине поднялось винтом, крепко ухватил горлышко губами, запрокинул голову и одним глотком отправил мадеру в желудок.

Переместился по столу, пересаживаясь со стула на стул, к аристократке. Спросил грубо, насквозь пробив ее взглядом:

– Ну чего? Насмотрелась на меня? Интересно было?

– Интересно, – подтвердила та, достала из сумки изящную тонкую папиросу-гвоздик, закурила.

Дым от папиросы пошел такой душистый и сладкий, что у Распутина даже потекли слюнки изо рта. Он решительно отер губы ладонью.

– Не веришь, что я – это я?

– Если признаться – не очень…

– Что «не очень»?

– Не очень верю.

– Как это? – Распутин ахнул. – Я – это я! Я – Распутин! Я, и никто другой. – «Старец», распаляясь, стукнул себя кулаком в грудь. – И эту вот тряпку, – он помял пальцами воротник собственной рубахи, – расшивала мне сама царица. Собственноручно! А по подолу и рукавам – ее дочки. Ты и этому не веришь?

– Этому как раз верю, расшивать цветочками рубахи – дело нехитрое.

– Тогда чему не веришь? – Распутин терял нить разговора, путался, в голове у него все плыло, под ногами тоже плыло, ему было очень обидно, что эта женщина не воспринимает его всерьез, не опускается перед ним на колени, – мыча, покрутил головой, заскрипел зубами. – А?

Аристократка сделала неопределенное движение рукой.

– Да я это, я! – простонал Распутин, сбитый с толку, пристально и сладострастно глядя на аристократку.

Аристократка, продолжая пускать топкой сиреневой струйкой душистый дум, презрительно огвернулась от Распутина.

– Я это! – Несло того, будто щепку в буйном потоке, у «старца» кружилась голова, черную бороду растрепало, разнесло клочьями в разные стороны, волосы колтуном приподнялись над головой. – Только у меня одного во всей России есть такой причиндал. – Он хлопнул себя по неприличному месту. – Хочешь, покажу?

– Г-господи! – тоскливо прошептала аристократка, резко встала, пощелкала пальцами, подзывая к себе официанта.

Тот стремительно подбежал, согнулся в низком поклоне – издали почувствовал, с какой птицей имеет дело.

– Счет! – потребовала аристократка.

– Я отдельно ни на кого не считал, – блеющим тоном сообщил официант. – Стол общий – и счет общий!

– Счет за весь стол! – Голос аристократки наполнился металлом.

Распутин наконец понял, что аристократку ему не обломать, и заметно поскучнел. В воздухе запахло скандалом. Анисья Ивановна продолжала мерно работать челюстями, поглощая блюдо за блюдом, освобождающиеся тарелки решительно отодвигая на край стола, иногда засовывала одну пустую посудину в другую, грозно выпячивая подбородок, останавливалась на несколько секунд, намечала очередную добычу, подвигала к себе полное блюдо и двигалась дальше. Она уже совсем отключилась от общей беседы, от ресторана, перестала замечать гостей, сидящих за столом, и прежде всего – Распутина, что, впрочем, устраивало «старца», глаза у Анисьи Ивановны осоловели, сделались тусклыми и довольными. А Распутин, хоть и поскучнел, обожженный холодом аристократки, решил сделать новый заход. «Попытка – не пытка», – сказал он сам себе.

– Царицка мне даже ноги моет. – Он вновь горделиво стукнул себя кулаком в грудь. – И не кочевряжится, как некоторые. Что ей говорю – то и делает.

– Вранье! – коротко и жестко произнесла аристократка, не глядя на Распутина.

Тот чуть не задохнулся от такого «пассажа», ошалело открыл рот, с сипеньем втянул в себя воздух, стараясь одолеть жгучую пустоту, возникшую в нем, закашлялся.

– Как это «вранье»? – откашлявшись, спросил он.

– А так! – Аристократка вновь нетерпеливо пощелкала пальцами – официант что-то не спешил нести счет.

– Да у меня письма царицкины есть, – сказал Распутин. – И письма ее дочек.

– Не будет царица возиться с таким быдлом, – жестко закончила разговор аристократка.

– Это ею вот вышито. – Распутин рванул на себе ворот рубахи. – Собственноручно! А потом, я… я на жизнь могу зарабатывать своим причиндалом. – Пошатнувшись, он начал расстегивать на себе штаны. – Не то что иные… Большие деньги могу…

– Быдло, оно и есть быдло, – проговорила аристократка, глядя мимо Распутина, «старец» для нее перестал существовать. – Стоит мне только сказать одно слово офицерам, – она покосилась на компанию фронтовиков, сидевшую за большим составным столом, – не только из какого-то припадочного – из кого угодно будут вышиблены мозги! Бедна Россия, коли у царского трона стоят такие мешки с навозом!

Она раскрыла изящную, с золотым обрамлением сумочку. вытащила оттуда пачку денег и бросила на стол.

Ловко обогнула кадку с фикусом – почему-то их очень любили ставить в ресторанах той поры, фикусы были обязательной принадлежностью всякого более-менее уважающего себя заведения – и вышла.

– Ты… ты… – задохнулся Распутин, помял пальцами горло – ему по-прежнему нечем было дышать, хмель бурлил, варился в мозгах, пьянил «старца», энергия, наполнившая его тело, была злой, сердце колотилось громко, надорванно – Распутину было обидно.

Так, как обращалась с ним эта дама, в последнее время не обращался никто – все эти аристократки, хвалившиеся своей голубой кровью и белой костью, покорно брали из его рук надкушенные огурцы и куски хлеба, со счастливейшим возвышенным видом доедали, и из глаз их не переставая сочился благостный свет; Распутин вылавливал им также хлеб и сухари из супа, совал в ладонь; если надо было, чтобы они целовали ему ноги – они целовали, если указывая на свою постель – раздевались и шли в постель. И вдруг эта строптивая московская дамочка!

– Ты… ты… ты… Ты оскорбила святого, – продолжал злиться он. – Это все равно что у нищенки на церковной паперти отнять последний пятак. – Распутин возмущенно взвыл, подавился воздухом, с трудом проглотил его и снова взвыл. При этом он не забывал о деле, которым начал заниматься еще при аристократке, – расстегивал штаны.

Петли на новых штанах были прочные, хорошо обметанные, пуговицы обжимали туго, каждая пуговица была загнана в петлю, словно патрон в ствол, – не выковырнуть, и Гришка кряхтел, стараясь справиться со сложной работой, пьяные пальцы не слушались его, пол уходил из-под ног.

Он возмущенно икнул.

Неожиданно увидел Анисью Ивановну, ее лицо широко расплылось перед ним, будто попало под большое увеличительное стекло. Анисья Ивановна уже переместилась на вторую половину стола, добивала гигантское блюдо сырокопченой колбасы, которую в «Яр» поставляли специально, колбаса была порезана мелко, тоненько, так, что каждый кругляш светился, словно маленький красный месяц. Распутин сморщился, будто от зубной боли:

– А ты, старая лярва, чего тут делаешь?

Анисья Ивановна не обратила на Распутина внимания, «старец» на это не обиделся: Анисья Ивановна – не аристократка, она не предаст. Не справившись с пуговицами штанов, Распутин так, с полураскрытой ширинкой, вышел к народу, к оркестру, к цыганам, выхватил из кармана деньги, засунутые туда щедрым Кагульским, лихо размахнулся и швырнул в оркестр:

– Йи-эх, чавеллы! <cм. Комментарии, – Стр. 314. Йи-эх, чавеллы!… > Держите, родимые! Это вам на квас! Понадобится – еще добавлю!

Кагульский от неожиданности перестал отбивать каблуками «матчиш», лицо его сделалось растерянно-горьким – он не ожидал, что Распутин так беспардонно расправится с его гонораром. И обещанная цыганам добавка, она конечно же не из распутинского кошелька будет вынута, а из его, Семена Лазаревича Кагульского. Кагульский помотал головой, фыркнул по-лошадиному и громко воскликнул:

– Ну и!..

– Запевай, чавеллы! – скомандовал Распутин цыганам.

Скрипки и гитары взметнулись, став наизготовку, какая-то смазливая, с крупными золотыми монистами хористка с радостным смехом поймала «катеньку» – последнюю, плавающую в воздухе, сунула ее за вырез платья – в «титишник», по-распутински. Распутин взмахнул руками, приготовившись дирижировать, ресторан затих, ожидая взрыва музыки, два иностранца залезли даже на кадушки с пальмами, чтобы лучше видеть Распутина, и «старец», ощущая себя счастливым – ведь весь «Яр» смотрел сейчас на него, – рубанул ладонями воздух:

– Йи-эх!

Вслед за этим лихим выкриком последовал разбойничий свист одного из цыган – руководителя труппы, разбитного малого с крупной серьгой в ухе, свист послужил сигналом, окончательным после распутинского удара ладонями по воздуху – оркестр грянул громко, резко, но, несмотря на резкость, звон и грохот, печально, и вообще, мелодия была щемящей, хватала за сердце, следом за ударом оркестра раздался дружный вскрик тора, и – понеслось, понеслось…

– Эх, р-раз, еще раз, еще много, много р-раз, лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз, – отчетливо и сильно выводила девушка из хора, сумевшая изловить «катеньку», она явно метила в солистки, в хоре ей уже было тесно, хор дружно поддерживал ее:

– Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз! Распутин, еще не остывший от обиды, нанесенной ему аристократкой, но уже воскресший, вознесенный наверх очередной крутой волной, выхватил из штанов оставшиеся деньги, швырнул в хор цыганам:

– Это вам, мои родненькие!

Вместе с деньгами кое-кому из цыганок попались записки с бессмертными распутинскими творениями: «Люби миня бескорыстно». Эти записки были заготовлены «старцем» заранее и определены в карман – он собирался раздавать их красивым женщинам в качестве своего благословения.

– А н-ну, еще громче! – приказал Распутин цыганскому хору. И хор постарался.

Когда он закончил петь и следом за голосами оборвался, будто бы обрубленный ножом, грохот музыки, в зале возникла звонкая, как на войне, тишина. В тишине этой послышался треск обломившейся пальмы, потом глухой удар шмякнувшегося на пол тела – это не удержался иностранец, разделивший кадушку с несчастным деревом; да еще за столиком, где сидели офицеры, кто-то засмеялся и громко спросил:

– А это что за танцующий хорек был?

– Распутин, – последовал такой же громкий ответ. – Собственной персоной.

– Неужто? И с таким ничтожеством наша государыня играет в свои германские игры?

– Похоже.

– Ну, Гришка, ну, Гришка… Царь с Егорием, а царица с Григорием? Так? Ноги кривые, борода валиком…

– А чего, собственно, с ним чикаться и ждать завтрашнего дня? Можно и сейчас пустить ему пулю промеж рогов – и вся недолга! Патроны ныне стоят недорого.

– Да не троньте вы это дерьмо, пусть куражится! Да и интересно – бесплатное представление!

– Интересно, как он нам сейчас будет показывать свою немытую задницу?

– И это тоже.

С офицерами Распутин связываться боялся, тем более с этими – они, будто озверелые, выскочили с фронта, пьют теперь в тылу, обмывают свои «Егории» – Георгиевские кресты, всадить кому-нибудь пулю в лоб им ничего не стоит. Еще больше он боялся связываться с незнакомыми генералами (со знакомыми можно), а в компании той сидел, кажется, один генерал – а может, и нет, Распутин распознавал генералов только по шинелям с малиновыми отворотами, – сердитый, с одутловатым лицом и старомодными бакенбардами, поэтому «старец» сделал вид, что ничего не услышал.

– Йи-эх! – вскрикнул Распутин, вновь подавая сигнал оркестру.

К нему подступил Кагульский.

– Хочу танцевать «кэк-уок»!

– Перебьешься! Твой этот самый… «кок» подождет до завтра! – Распутин отмахнулся от Кагульского, будто от навозной мухи.

Оркестр вместе с хором грянул «Очи черные». Гришка снова занялся своими штанами – упрямый был, любил все задуманное доводить о конца. Иностранцы опять полезли на пальмы: они сидели далеко от танцевального круга и им ничего не было видно, а иностранцам этим как большим знатокам России важно было все видеть своими глазами.

– Очи черные, очи страстныя, – звонко выводила осчастливленная «катенькой» хористка, забивая своим сильным голосом двух пышногрудых опытных солисток, – очи жгучия и прекрасныя…

И вдруг она поперхнулась, словно бы у нее перехватило горло, что-то сдавило грудь, отрубило дыхание. Распутин все-таки довел затеянное до конца, расстегнул штаны и показал собравшимся то, что хотел показать.

– Это не Распутин, это не Распутин! – закричал немедленно примчавшийся из своего кабинета хозяин «Яра» Судаков.

– А кто же я, по-твоему? – обиженно взревел «старец».

– Самозванец!

– Я самозванец? – Распутин тряхнул причиндалом, приподнимая его. – Дак кто еще в России, кроме меня, обладает таким богатством?

Он был оскорблен до глубины души.

– Это не Распутин, это совсем другой человек! – продолжал верещать Судаков.

– Я не Распутин? Да папа вам за меня все головы поотрывает! Я Распутин, я!

Кагульский, будучи человеком трусливым, пробовал увести Распутина, но тот с такой силой двинул издателя в низ живота, что Кагульский икнул задавленно и глаза у него поползли на лоб. Щеки обмокрились обильными слезами.

– Я не Распутин? – продолжал бушевать «старец». – Тогда кто же Распутин? А? Покажите мне этого человека! – Он грозно глянул на Судакова. – Одна великосветская змеюка мне только что талдычила, что Распутин – это не я, теперь ты, сучий потрох, талдычишь?

Компания офицеров весело ржала, глядя на устроенное Распутиным представление. Кагульский, стирая слезы с глаз – платок от обильного потока сделался мокрым, и он выжал его в пустую тарелку, – шептал огорченно:

– Вот дурак! Ох, старый дурак!

Непонятно было, о ком это он так отзывается – о себе самом, о Распутине или еще о ком-то.

– Тьфу! – наконец плюнул на собравшихся Распутин, сделал приветственный знак офицерам – вас я, дескать, не трогаю, вас я очень уважаю, и пошел к своему столу.

Причиндал его действительно был велик и уродлив. Распутин на ходу пробовал загнать его в штаны, но не тут-то было – Гришка со своим «достоинством» не справился. Вдобавок ко всему ему захотелось помочиться, и вялый причиндал его неожиданно ожил.

– Во! – торжествующе вскричал «старец». – Вот каким богатством я обладаю! – Он повернулся к залу, показал, чем обладает. – На него ведро можно вешать! А теперь домой! – скомандовал он, скрутил причиндал, ухватил покрепче рукой и точным посылом, будто опытный футболист, загнал его в ширинку.

Чтобы уложить его получше в штанах, руки Распутин засунул в ширинку чуть ли не по локоть.

– Заигрался, – сказал «старец» довольно, подходя к своему столу.

В общем, он дал пищу для разговоров не только в Москве, но и в Петрограде, но конечно же больше в Москве, где его знали хуже, чем в столице Российского государства.

А за столом продолжала нести свою трудовую вахту Анисья Ивановна, она «добивала» уже последнее блюдо и поглядывала жадно, что бы еще съесть? Распутин вскричал грубо:

– Все жрешь, старая лярва?

Анисья Ивановна на этот раз на окрик среагировала, подняла на Распутина выцветшие глаза, высморкалась в салфетку.

– Благослови, Гришенька!

– Благословляю, – небрежно бросил Распутин и с маху опустился на стул, чуть не развалив его. Зад у Распутина был костляв, мускулист и силен.

Через несколько минут рядом с ним оказалась Роза, воскликнула с жаром и интересом:

– Ну и концерт!

– Что, понравилось? – лениво спросил Распутин.

– Не то слово!

– Я такой, – сказал «старец». – Дай мне выпить!

– Вина или водки?

– Дай моей любимой… мадеры. Слаще мадеры нет вина на белом свете.

Роза подала ему бутылку. Распутин привычно раскрутил ее, быстро расправился с содержимым, вытер губы и остро глянул на Розу.

– А тебе, милая, что-то ведь надо от меня… Верно?

– Надо, – призналась Роза.

– Что именно?

– Да отца с матерью у меня выслали в Сибирь.

– Эвон… – Распутин задумался. – Только-то и всего? В чем же их обвинили?

– В том, что они – немецкие шпионы.

– Это у нас умеют ляпать быстро. На фронте только побеждать не умеют.

Роза шмыгнула носом, лицо у нее расстроенно поползло в сторону.

– Мои бедные папа и мама…

– Ладно, не трать слезы попусту, побереги для другого случая.

– Хорошо, хорошо, – поспешно проговорила Роза и по-ребячьи, кулаками, отерла глаза. – Уже не плачу!

– Родителей твоих я вытащу, это для меня тьфу! – сказал Распутин. – А ты не плачь. Вообще никогда не плачь… Когда ты плачешь – выглядишь плохо. И совсем другое дело – когда улыбаешься.

– Я буду стараться улыбаться. – И Роза заулыбалась ослепительно, незамедлительно показав все свои чистые, влажно поблескивающие зубы, все тридцать два зуба. – Я буду красивой. – Покосилась на Анисью Ивановну и проговорила удивленно: – Все ест и ест…

– Ничего, скоро перестанет, – заметил Распутин, – с последним сейчас расправится, а дальше все, тю-тю… Пусто! Резерва у нее нет,

– Еще закажет.

Распутин подумал немного и отнесся к словам Розы одобрительно.

– А что? Можно и заказать! – воскликнул он. – Я могу это сделать. За свои деньги, если уж на то пошло…

– Зачем?

– А пусть один раз обтрескается, брюхо свое превратит в бочку – потом меньше есть будет. Проверенная метода.

– М-да, – произнесла Роза удивленно. – И куда у нее все вмещается?

– Туда и вмещается. – Распутин хмыкнул и с пьяным любопытством, вновь зажегшимся в глазах, оглядел Розу. Поцеловал ее в щеку. – А ты, милая, хорошо выглядишь!

– Спасибо!

– Франтовато, я бы сказал.

– Еще раз спасибо.

– Я тебя Франтиком звать буду. Ладно?

– Ладно. Франтик – это хорошо, это необычно, – согласилась Роза, ответно чмокнула Распутина в щеку. – Я себе это в дневник запишу.

– Писательница! – усмехнулся Распутин, взял со стола первую попавшуюся бутылку, всадил ее, словно шкворень, себе в рот, лихо опустошил. – Писательница! Ты имей в виду, милая, я бумагомарак не уважаю.

– А эти? – Роза показала на пьяного, совершенно растекшегося по столу, уронившего голову в винегрет Соедова, потом на Кагульского, тоже едва державшегося на ногах – так наплясался издатель, лицо у Семена Лазаревича было измученным и… счастливым, сразу видно – отвел душу человек. – Это разве не бумагомараки?

– Это? Это компаньоны. По деловой части, – доверительно сообщил Распутин. – Деньги вместе зарабатываем.

– А-а-а, – понимающе закивала головой Роза, – тогда все ясно.

– Я у тебя сегодня ночевать буду, – сообщил ей Распутин, – не хочу у этой буренки, – он покосился на жующую Анисью Ивановну, – определяться на ночь. У нее в доме – прелые стены и говном пахнет. У меня от этого дыхание сразу плохим становится. А от прелых стен развивается ревматизм. – Распутин сунул руку под бороду, помял пальцами горло. – И еще – боли в животе. Договорились, Франтик?

– Поехали ночевать ко мне, – без промедления согласилась Роза.

– Франтик, – ласково протянул Распутин, фыркнул. – Ах ты, мой Франтик!

– Франтик, – подтвердила Роза и тоже фыркнула. Они со «старцем» хорошо понимали друг друга.

На стол легла чья-то неясная тень, размылась в двух тарелках и исчезла. Распутин поднял голову. Это вновь появился владелец «Яра» Судаков – благообразный господин в костюме-тройке из хорошо выщеланной чесучи, с золотой массивной цепью, опускающейся в маленький часовой кармашек, именуемый в народе «пистоном» – слишком уж часовой кармашек этот крохотен, неказист, таинствен, накоротке знаком с благородным металлом – золотом, уютен и даже интимен.

Щеки у господина Судакова нехорошо подрагивали: такого представления, что Распутин устроил в «Яре», прославленный ресторан не видел никогда.

– Чего тебе? – недовольно спросил Распутин.

– Я – владелец ресторана.

– Ну и что? – Тон у Распутина был такой, что Судаков стремительно сник и у него пропала всякая охота выпровождать дебошира из заведения.

– В моем ресторане никто никогда не вел себя так…

– Ну и что? Я – первый. Должен же кто-то быть первым. И что дальше?

– Я вынужден буду доложить о дебошире московскому градоначальнику господину Адрианову.

– Валяй, – махнул рукой Распутин. – А я думал, ты что-то дельное скажешь…

Судаков так и поступил – доложил о скандале Адрианову. Тот хотел наказать Распутина и упечь его за бесплатный «концерт» в кутузку, но, будучи наслышанным о связях «старца», не стал этого делать, лишь сообщил о «гастролях» в Петроград.

Градоначальник думал, что его за это похвалят, а оказалось – совсем наоборот. Его письмо разозлило Распутина. В результате Адрианов, носивший на плече золотой аксельбант, указующий на его принадлежность к царской свите, – аксельбант этот значил не менее пары генеральских звезд на погонах, а может быть, даже и более, – лишился его. Аксельбант был с позором содран с адриановского мундира.

Адрианов плакал – ведь он мог упечь Гришку за «концерт» в «Яре» в каталажку, но воздержался от опрометчивого шага, он, напротив, успокоил взбешенного Судакова, всерьез опасавшегося за репутацию своего заведения и собиравшегося подавать в суд на «старца», и вместо благодарности неожиданно удостоился порки. Было от чего заплакать.

– За что? – По лицу Адрианова текли крупные жгучие слезы.

Он не знал, что произошло в Питере, кто нашептал на него нехорошие слова Николаю… В этом деле надо было разобраться.

Адрианов поехал в Питер. И первым делом появился на Гороховой улице, на третьем этаже дома, о котором раньше знал только понаслышке. Теперь же увидел воочию.

Дверь ему открыла Дуняшка. Всплеснула руками:

– Ба, генерал!

Распутин как услышал про генерала, так кубарем слетел с табуретки и проворно нырнул под кровать: зуботычина, которую он много лет назад получил от «его превосходительства», переводившего через дорогу породистых собак, помнилась до сих пор, и хоть по зубам его били редко, зубы хорошо помнили тот тычок и иногда здорово болели.

– Мне бы Григория Ефимовича Распутина, – смиренным голосом попросил Адрианов, добавил униженно: – Пожалуйста!

Это униженное «пожалуйста» все сказало востроглазой Дуняшке, она отправилась в спальню извлекать перетрухнувшего Распутина из-под кровати. Тот вылез смущенный, нерешительно почесался. Спросил:

– Откуда, говоришь, генерал-то?

Проворная Дуняшка, громко топая босыми пятками, вынеслась в прихожую.

– Откуда, вы говорите, генерал-то?

Адрианов, у которого было плохое настроение, не смог сдержать улыбки.

– Из Москвы.

Вспомнив свои московские приключения, Распутин потускнел и начал чесаться сильнее. Он уже был по этому поводу в Царском Селе, где получил хороший боксерский удар под дых от Джунковского, шефа российских жандармов, – правда, били его не за то, что он плясал без штанов в «Яре» и смущал публику нескромным видом, а за «оскорбительные высказывания о царе с царицей, которые ему единственное что ноги только не моют, а так делают все, даже кормят из ложечки и выводят в сад гулять вместе с детьми». Джунковскому все донесли его штатные и внештатные агенты, они зарисовали все распутинские высказывания, все до единого афоризма.

Распутину предстояла изнурительная борьба с могущественным Джунковским, и больше противников на этот момент Распутин иметь не хотел. С другой стороны, если он сейчас завернет Адрианова, то вместо одного лютого врага будет иметь двух.

– Чего он хочет? – шепотом, чтобы его голоса не было слышно в прихожей, спросил Распутин.

– Не знаю. – Дуняшка приподняла круглые мясистые плечи.

– А узнать нельзя?

– А как? Он мне этого не скажет.

– М-дэ.

Кончив чесаться, Распутин запустил пятерню в голову, тоскливо покосился на окно: а не выпрыгнуть ли и не дать ли деру в любимую «Виллу Роде», но прыгать было высоковато – все-таки третий этаж, костыли запросто переломать можно. Сколько раз он хотел поменять третий этаж на первый, да только желания его так и оставались желаниями: жалко было покидать Гороховую улицу – привык к ней, привык к этой квартире, привык к неудобному третьему этажу.

– М-дэ! – вновь нерешительно произнес он и вздохнул.

– Да не бойтесь вы! – Дуняшка толкнула Распутина локтем в бок. – Генерал-то хороший. С плаксивым лицом, того гляди – разревется!

– Да? – Распутин малость повеселел.

О том, что с Адрианова из-за него сдернули почетный свитский аксельбант, Распутин знал.

– Выйди, выйди, дядя Гриша. – Дуняшка заговорила с Распутиным по-родственному, на «ты». – Не обижай хорошего человека. Даром что генерал…

Распутин невольно вздохнул; делать было нечего, встречи с Адриановым не избежать, раз он приехал в Питер. Пока одевался, приводил себя в приличный вид, принял решение: «Держаться буду гоголем, генералов много, а я – один!»

Он выглянул в прихожую и спросил нагло и недовольно:

– Ну?

Адрианов даже опешил от такого хамства, но быстро взял себя в руки.

– Приехал в стольный град Питер разобраться, за что же с меня сняли аксельбант царской свиты, – сказал он.

– Дык… – начал Распутин и поперхнулся – говорить было нечего.

– Святая правда – «дык», – согласился Адрианов и, оценив распутинскую тактику, тоже решил вести себя нагло, разговаривать на «ты»: – Так что ты понимаешь, что с тобой будет, если я не верну себе аксельбант?

– Ну… – Распутин, ощутив внутри тоскливое жжение, склонил голову к плечу – приготовился к тому, что Адрианов все-таки будет его бить. В нем возникла обида на Дуняшку – не разобралась, толстомясая, в московском генерале.

– Я тебя превращу в суп с луком и куриными потрохами, в котлету, в телячий фарш, в отбивную, из которой, как клавиши из рояля, будут торчать ребра. Понял?

Распутин все понял, и прежде всего, что Адрианов – не Джунковский, Адрианов – птица, которая летает повыше шефа корпуса жандармов Джунковского, и дело с ним надо уладить мирно.

С Джунковским можно воевать, с Адриановым – нет, двое вояк против одного Распутина – это много, перебор, двадцать два, как в игре в «очко». «Этот мордатый потяжелее Джунковского будет, питается лучше и спит больше, свалить его – много сил надо. Не-ет, двоих я, как пить дать, не потяну», – подумал Распутин. Вслух же произнес, держа прежний форс:

– Я с тебя, генерал, аксельбанту не снимал. Но вернуть тебе эту веревку помогу.

– Помоги, помоги, родимый, – ласково проговорил Адрианов, – это тебе зачтется.

– Пиши прошение!

– Кому?

– Да кому хошь! Можешь написать даже самому папашке, это без разницы. И пиши так, чтобы с бумаги слезы капали, чтобы папа в нее поверил и большой отлуп сделал не тебе, а Джунковскому.

– Кому, кому? – спросил Адрианов.

– Да козлу этому, жандарму… Джунковский его фамилия. Знаешь такого?

Еще бы не знать! Адрианов выдавил из себя что-то нечленораздельное – прикидывал в уме, в какую молотилку может угодить, раз в этом деле замешан Джунковский, и вообще, правильно ли он поступил, появившись здесь?

– Я не понял, что это за отлуп, да еще большой?

– Большой отлуп – это большой отлуп, – сказал Распутин. – Чего же тут непонятного?

– Ясно, что ничего не ясно, – пробормотал генерал, просчитывая про себя ситуацию. Хмыкнул: «Большой отлуп! Велик и могуч русский язык!» Щелкнул каблуками сапог. – Через двадцать минут такая бумага будет.

– И чтоб из нее обязательно текли слезы, – напомнил Распутин.

– Будут течь так обильно, что придется таз подставлять, – пообещал Адрианов.

– И я должен выглядеть в этой бумаге агнецом Божьим, – Распутин ухмыльнулся. – Я в «Яре» никогда без штанов не танцевал.

– Танцевать будет другой мужик, пьяный, в смазных сапогах, отдаленно похожий на Григория Ефимовича Распутина, это я обещаю. – Адрианов приложил руку к шапке.

«Ну, Джунковский, держись теперя! – Распутин азартно потер руки, проводив Адрианова. – Теперь я тебе все усы повыщипываю. По одной волосинке!»

Аксельбант был возвращен Адрианову, а Джунковский ушел в отставку – он оказался слабее Распутина, хотя властью обладал не меньшей, чем министр внутренних дел. С Джунковского, кстати, тоже сняли аксельбант, но он не стал бороться за него, отнесся к аксельбанту как обычному золоченому шнурку – к веревке, выражаясь языком Распутина, – и, распаленный, злой, отправился на фронт командовать дивизией.

Воевал он толково, заслужил любовь солдат, и когда на фронте стали поднимать на штыки неугодных генералов и офицеров, Джунковского не трогали. Более того – прикрывали, когда с генералами приезжали расправляться революционно настроенные братки из других частей.

Московские гастроли Распутина бесследно не прошли – официально он ездил в Белокаменную поклониться мощам, – капитал свой «старец» после этой поездки удвоил. В документах же след оставался лишь поначалу, потому что бумаги, и среди них доклад Джунковского, объяснения Адрианова, – исчезли, а газетам, которые вздумали рассказать правду об этой поездке, быстро заткнули рот – практика на этот счет была большая. В архиве, говорят, хранится (вот только где?) доклад пристава 2-го участка Сущевской части города Москвы подполковника Семенова с подробным описанием Гришкиного выступления в «Яре», но ни историкам, ни мне эту бумагу найти не удалось.

Роза, которую Распутин ласково окрестил Франтиком и под видом спасения несчастных родителей, угнанных в холодную Сибирь, постарался с сапогами забраться в ее постель, оказалась, как и было предположено вначале, Еленой Джанумовой. Впоследствии Джанумова написала о Распутине целую книгу, где довольно убедительно говорила о Распутине как о святом. Впрочем, и у нее проскальзывали порою строки, свидетельствующие об обратном. Например, такие: «Вино лилось рекой. Он (Распутин) настойчиво угощал хор шампанским. Хор заметно пьянел. Начиналась песня, внезапно обрывалась, прерываемая хохотом и визгом…» И признавалась: «Распутин разошелся вовсю. Под звуки “русской” он плясал с какой-то дикой страстью. Развевались пряди черных волос, и борода, и кисти малинового шелкового пояса. Ноги в чудесных мягких сапогах носились с легкостью и быстротой поразительною, как будто выпитое вино влило огонь в его жилы и удесятерило его силы. Плясали с ним и цыганки. Такого безудержного разгула я никогда не видела».

Впрочем, о том, как Распутин плясал в «Яре» без штанов – в дневниках Джанумовой ни слова, это осталось там, в дали времени, в памяти людей, которые давно уже умерли, да еще в донесении полицейского пристава Семенова.

А жизнь шла своим чередом.


Кости бедра у Вырубовой срастались медленно, сложно, с болями. Бессонными ночами Вырубова не знала, куда ей деться, стараясь отвлечься, следила за перемещением разных теней на потолке – там в свете фонаря колебались, играя друг с дружкой, ветки деревьев, иногда возникала фигура прохожего, неторопливо пересекала пространство и исчезала… От этих ночных картин и видений можно было сойти с ума.

Вырубова тихо плакала.

Март прошел довольно быстро, он был, по обыкновению, противным, промозглым, люди простужались, болели, чихали, госпитали и лечебницы были забиты, с фронта приходили худые вести.

Александра Федоровна, поскучневшая, постаревшая, почти каждый вечер, одетая в платье сестры милосердия, приезжала к Вырубовой, читала ей письма государя, которые тот присылал из Ставки. Однажды Александра Федоровна пожаловалась:

– Ты знаешь, он взял с собой на фронт Алекса. – О муже она говорила в третьем лице, как о чужом человеке, цесаревича Алешу императрица в первый раз назвала Алексом, Вырубова раньше не слышала, чтобы она так звала наследника.

– Ну и что? Все правильно, – мягко проговорила Вырубова.

– А если снаряд? А вдруг газовая атака? Ведь это же война! – В груди Александры Федоровны возникли сдавленные рыдания. – На войне все бывает.

– Бывает с простыми солдатами, но не с царями, – успокаивающе произнесла Вырубова, – война царей не касается.

– Еще как касается. – Александра Федоровна расстроенно прикрыла глаза. – По себе знаю: то я – немецкая шпионка, то я веду боевые действия против России, то я еще кто-то и делаю что-то плохое, вредное для народа… Врагиня!

– Глупых людей везде полно, у любого народа – и у немцев, и у русских. Только никто никогда не обращает на них внимания. Не обращай и ты.

– Не могу. – В груди Александры Федоровны родился новый мощный взрыд, тело ее затряслось – царица потеряла над собой контроль, и Вырубова растерялась, схватила с тумбочки, стоявшей рядом, пузырек с нашатырем, ткнула царице под нос.

Нашатырный спирт на Александру Федоровну не подействовал. Но истерика прошла так же быстро, как и возникла, царица успокоилась, достала из сумочки последнее письмо Николая, поцеловала его. Произнесла горьким, почти трагическим шепотом:

– Я его люблю. И Россию люблю. Это теперь моя страна, другой у меня нет…

Вырубова, понимая, что молчать нельзя, пробормотала что-то невразумительное – не нашлась что сказать, а сказать что-то надо было…

– Только вот Алекса он напрасно взял на фронт, – убежденно произнесла Александра Федоровна.


Хоть и полно было на петроградских улицах изувеченных солдат, покидающих столичные госпитали, оседающих на вокзалах, в ночлежках, в дворницких, а война в городе мало чувствовалась: лица людей были безмятежны, из окон ресторанов лилась музыка, на Невском проспекте впервые в России рекламировалась американская новинка – бытовые холодильники, произведенные в городе Чикаго, в кондитерских продавали любимые конфеты знати – «трюфели», приготовленные на кокосовом масле, с какао и шоколадным кремом, а также популярное чайное печенье Эйнема – знаменитого кондитера, давшего печенью свое имя.

Войны всегда оставляли живой след в человеческом быте – и совсем не тем, что появлялось изобилие калек и в несколько крат увеличивалось количество нищих. Во времена наполеоновских походов было изобретено консервирование продуктов, в пору Крымской баталии создана передвижная армейская кухня, которая нисколько не изменилась и до сих пор является любимой целью во время всевозможных артиллерийских и прочих обстрелов, словно бы нет важнее на свете дела, чем оставить противника без еды. И верно ведь: еда на войне часто стоит выше патронов и запаса снарядов и мин. Без мин можно воевать, а без горячей картошки – нет.

В период войны с японцами был изобретен растворимый кофе, в теперь вот, когда немцы душат русских солдат на фронте газами – бытовые холодильники. Тьфу!

Дел у Распутина было много.

Зимой, когда филеры из холодной дворницкой вновь попробовали переселиться в квартиру Распутина, в его большую, со спертым духом прихожую, чтобы не стучать зубами от стужи, – Распутин не пустил их в дом, а двух господ в «гороховых пальто», подбитых «фирменным» рыбьим мехом, вообще вывел за ухо на лестничную площадку и опечатал галошами их кормовые части – примерно так же, как его опечатал когда-то Ванечка Манасевич-Мануйлов, потом назидательно потыкал пальцем вниз, туда, где располагалась каморка дворника:

– Цыц! Вон ваше место! И оттуда наверх – ни-ни! Пока я сам вас не приглашу.

Поручика Георгия Батищева он все-таки устроил работать в штаб при «папе», в оперативный отдел, – сделать это оказалось совсем несложно, поскольку поручика и без распутинской помощи определили на это место, – и уже через две недели привез на моторе в свою квартиру Ольгу Николаевну – сияющую, надушенную, при брильянтах, в длинном сером платье, ладно сидящем на ее фигуре.

Они тихо расположились в кабинете Распутина за небольшим, искусно инкрустированным цветным деревом столиком, который «старцу» подарил банкир Рубинштейн. На столик в серебряном ведерке, заправленном снегом, было поставлено холодное шампанское, рядом с ведерком красовались две бутылки мадеры, в отдельном блюде – фрукты: крепкобокие антоновские яблоки, распространявшие вкусный рождественский дух, хотя Рождество давным-давно прошло, яблоки, привезенные из Иудеи, – сладкие, с толстой, прочной кожей, сквозь которую внутрь не мог проникнуть никакой червяк, золотистые, сладкие, как конфеты, и так же, как конфеты, тающие во рту груши «бере», в глиняной глубокой тарелке был выставлен чешуйчато-колючий, круглый, как еж, ананас.

– Это все, голубка, для тебя, – провел рукой над столом Распутин, – все Богом создано, а значит – приемлемо. – Тут «старец» словно бы поперхнулся, смолк, оглянулся с недовольным видом.

В дверном проеме кабинета стояла Дуняша – краснощекая, круглоглазая, пышущая болезненным жаром, с крепко сжатым пухлым ртом.

– Ты чего? – ласковым голосом спросил Распутин. Ольга Николаевна, бросив на Дуняшку опытный взгляд, мигом определила: ревнует. Что-что, а это всегда определить несложно.

– Да так, пришла узнать – может, не хватает чего-нибудь?

– Всего хватает, Дуняш, всего полно…

– Ничего не надо принести?

– Ничего. А ты ведь, Дуняш, собиралась навестить двух своих подружек, что живут на Девятой линии Васильевского острова… Верно я запомнил?

– Верно.

– Собиралась ведь, правильно?

– Собиралась.

– Вот и навести.

Дуняшка зло проколола Распутина взглядом и, пробурчав недовольно: «Хорошо, я поеду на Васильевский», исчезла. Кожаные каблуки ее ботинок громко простучали по паркету.

– Ревнует, – улыбнулась Ольга Николаевна, – молодая еще, но… – Она сделала изящный жест. – Женщина в ней берет верх.

– Хоть и молодая, но уже опытная, – обескураженно хмыкнул Распутин: Дуняшка никогда не позволяла себе подобных выпадов. – Все прогорит. Зола останется.

– Как знать! В Древнем Риме влюбленные служанки подсыпали зелье в пищу своих патронов.

– Помогало? – неожиданно заинтересованно спросил Распутин.

– Судя по сочинениям той поры – да. Вы свою пищу проверяете, Григорий Ефимович?

– А как проверять? Давать собакам? Или поперву испробовать ее на Дуняшке, а уж потом есть самому?

– Ну хотя бы так…

– Да Дуняшка мне… она родственница! Племяшка! Она мне только за одну такую мысль все, что я имею ценного, поотрывает! Ты же видишь, какая она… тигра! Глаза горят, папиросу прикуривать можно.

– Папиросу – о глаза? – Ольга Николаевна, продолжая улыбаться, поежилась.

– Это я так, – мигом почувствовав изменение в настроении Ольги Николаевны, проговорил Распутин, – чтобы доходчивее было.

Окинув стол опытным взглядом, он неожиданно встрепенулся, приподнялся на стуле, воскликнул жалобно:

– Ай-ай-ай!

– Что-то случилось, Григорий Ефимович? – На спокойное лицо Ольги Николаевны наползла тревога.

– Ничего, голубка, ничего… Просто я забыл кое-что. На настоящем столе обязательно должна быть рыба.

– Тут маленький стол, десертный.

– Не важно, какой стол, большой или маленький. Рыба всегда была украшением всякого обеда.

Ольга Николаевна быстро глянула в окно, в глубокую темноту, из которой неожиданно высунулись черные ветки дерева, стукнули в раму и исчезли.

– Уже пора ужина, – поправила она Распутина.

– Для рыбы это все равно, – сказал в ответ Распутин, – да и у желудка расписания нет. Погоди, я счас! – Он проворно выметнулся из комнаты, и в тот же миг Ольга Николаевна услышала его громкий голос: – Ты еще не ушла? Когда поедешь к своим подружкам, на Васильевский, мотор возьми! Вот тебе деньги!

Вернулся Распутин через минуту, держа в обеих руках по широкой плоской тарелке. На одной тарелке была нарезана – видно, приготовлена заранее – истекающая соком волжская красная рыба, из очередной партии Хвостова, на другой – розовая северная семга, присланная из Архангельска.

– Теперь все в порядке, – удовлетворенно произнес Распутин.

– Рыба – к шампанскому! – Ольга Николаевна хотела было поморщиться, но, боясь обидеть Распутина, лишь отвернула голову в сторону.

– А чего? Эта рыба – благородная, она к любому напитку идет. Нет такого стола, который могла бы испортить осетрина. Или лосось с волжской белорыбицей. А ты, голубка, я вижу, не очень-то любишь рыбу?

– Ну почему же, – слабо возразила Ольга Николаевна, – и рыбу люблю, и пироги с рыбой…

– А пироги с визигой?

– Тоже люблю.

– А печень налима, пожаренную с луком да с мукой на сковородке?

– Я, Григорий Ефимович, пробовала не только печень налима, я пробовала даже печень катрана…

– Что это такое? В первый раз слышу…

– Катран – это мелкая черноморская акула, которую очень любят жители Крыма. У нее превосходная и очень целебная печень. По вкусу напоминает масло.

– Никогда не слышал, чтобы акул ели. Если только туземцы какие-нибудь, а так… – Распутину, как всякому человеку, было в основном понятно то, что охватывал его глаз и что вмещалось в его воображении. Все, что выходило за пределы, так за пределами и оставалось, и попытка осознать это обязательно встречала внутреннее сопротивление. – В Папуасии какой-нибудь или в этой самой, в Лимонии, их и едят. Либо… либо… в Австралии!

Недавно «старцу» об этой далекой стране рассказывал один моряк, и таинственное, со звездным флером слово «Австралия» запало ему в душу. Особенно то, что рядом с Австралией полно богатых необитаемых островов и островков – совсем крохотных, с булавочную головку, но очень богатых, на которых запросто можно поселиться, и Распутина, неохотно пускающегося в путешествие, потянуло на эти острова.

– Акул едят не только в Австралии да в Лимонии, Григорий Ефимович, акул едят, например, в туманном Альбионе, как мы называем Англию…

– В Англии? Не знаю, не слышал никогда.

– Едят в Норвегии. Сама пробовала в Христиании…

– В Христиании? – Тело Распутина перекосилось само по себе, одно плечо круто поползло вверх, он задышал прерывисто – вспомнил Илиодора. – В Христиании, говоришь, голубка? – Лицо у Распутина потемнело, постарело – он всегда становился темнокожим, будто припорошенным жирной черноземной пылью, и старел, когда вспоминал о людях, которых не любил, – об Илиодоре, великом князе Николае Николаевиче, царице-матери по прозвищу Гневная и министре иностранных дел Сазонове, теперь уже, слава богу, бывшем, которого Распутин, вот странное дело, даже побаивался. Понурив голову, он повторил тихо, почти про себя: – В Христиании, значит…

Ольге Николаевне не хотелось, чтобы разговор забуксовал на Христиании, упоминание о которой так странно подействовало на Распутина, она повысила голос – и голос ее тонко, почти по-детски, зазвенел в этих гулких стенах, вывел Распутина из не понятного для нее провала: он будто бы в яму какую ухнул…

– Акулье мясо, говорят, имеет вкус чистого щелока и пахнет, Григорий Ефимович, нашатырным спиртом. Чистый нашатырь…

Распутин продолжал шевелить плечами, на лице его появилась брезгливая улыбка, он произнес невнятно, скорее для себя, чем для Ольги Николаевны:

– Вообще-то рыбу я люблю.

– Но акула – это не рыба, Григорий Ефимович, ни один пес, ни один кот ее не ест. Акулье мясо вымачивают чуть ли не в известковом растворе, потом тщательно моют и жарят маленькими кусочками. Подают на деревянных шпильках, как канапе, на больших приемах. С теми, кто никогда не ел акульего мяса и решил попробовать, – говорят, плохо бывает.

– Надо думать, – окончательно приходя в себя, пробормотал Распутин, согласно наклонив голову, засуетился, откупоривая шампанское, но Ольга Николаевна легким движением руки остановила его:

– Не надо, Григорий Ефимович, не открывайте шампанское.

– Чего так?

– Я выпью с вами немного мадеры.

– Мадеры? – Распутин улыбнулся, и Ольга Николаевна увидела, какие зубы у этого всесильного человека. Зубов у Распутина, ей показалось, вообще не было – вместо них какие-то сточенные черные пеньки. – Мадера – лучшее вино из всех, что имеются в России.

Это Ольга Николаевна уже слышала от Распутина. Он несколько раз после отъезда Георгия на фронт звонил ей на квартиру, настойчиво просил встречи, говорил, что если она не свидится с ним, то от Георгия отвернется Бог и с мужем может произойти всякое: фронт есть фронт. Она уходила от встречи столько, сколько могла, ей была неприятна недвусмысленная настойчивость Распутина, его вкрадчивый, с придыханием, голос, но она боялась за Георгия, опасалась и за себя, за свою судьбу: Петроград стал опасным городом, с началом войны из многих темных щелей вылезла всякая нечисть – ворье, налетчики, убийцы, грабители, в селах заполыхали дома, на заводах начали бастовать рабочие.

Она боялась того, что происходило в мире, искала защиты, и ей показалось, что такой защитой может быть Распутин. Раньше у нее был Георгий, сильный и бесстрашный человек, победитель нескольких матчей по английскому боксу, кавалер боевого ордена, сейчас Георгия нет, а гулкая петербургская квартира стала пугать Ольгу Николаевну…

В конце концов она согласилась встретиться с Распутиным, хотя сомневалась в целесообразности этой встречи до самого последнего момента – внутри возникал протестующий холод, сковывал движения, в висках рождалась стыдливая тяжесть – до нее доносились слухи о попойках Распутина и вечеринках, в которых он участвовал, о плясках с цыганками, об отношениях «старца» с дамами из высшего света, – но все-таки переломила себя и, когда Распутин подъехал к ее дому на платном автомобиле, села в машину.

Пожалуй, только сейчас она подробно рассмотрела «старца», его сухое, сжатое с боков лицо с широкими татарскими скулами и большим носом, его светлые, очень колкие глаза. Распутин часто доставал из кармана костяной гребешок и тщательно расчесывал им черные, блестящие, пахнущие репейным маслом волосы, словно бы боялся беспорядка на голове… Хотя борода, которую он мог расчесать тем же костяным гребешком, была спутана, сбита набок, словно старый ватный ком, раздерганный ветром, из нее торчал какой-то мусор – на бороду он не обращал совершенно никакого внимания. Ольга Николаевна пригляделась: что за шелуха торчит из волосьев бороды? Оказалось – подсолнечные сплевки, скорлупа.

Через некоторое время Ольга Николаевна поняла, в чем дело: на лбу Распутина, под самыми волосами, бугрилась бледная кожистая шишка, и Распутин, стесняясь, тщательно прикрывал ее волосами, боялся: а вдруг волосы сдвинутся в сторону и обнажат дефект?

Распутин снова сунул шампанское в ведерко, привычно откупорил бутылку мадеры, вогнав ей в горло, туго заколоченное пробкой, штопор с простой деревянной ручкой. Лихо выдернув пробку, поднес бутылку к большому, с крупными темными ноздрями носу, с шумом втянул в себя воздух.

– М-м-м, какой славный дух!

– Действительно, славный, – согласилась с Распутиным Ольга Николаевна, чуть отодвинулась от «старца»: ей показалось, что он опасно приблизился к ней. Ольгу Николаевну даже чуть встряхнуло, когда она увидела его несимпатичные, костлявые, с утолщениями на сгибах пальцев руки, сплюснутые коричневые ногти с застывшими полосками грязи под ними.

– Всякое вино перед употреблением надо взбалтывать и брать на язык – а вдруг невкусно? А вдруг отрава? – Он неожиданно дробно, по-ребячьи рассмеялся, похвастался: – Нет, отрава меня не возьмет. Исключено.

– Свят-свят-свят. – Ольга Николаевна не сдержалась, перекрестилась. – Да о чем вы говорите, Григорий Ефимович! Упаси вас Господь! А моя фраза насчет отравы – это так, неумная и очень неудачная реплика.

– Я свою жизнь знаю, голубушка, на много лет наперед, – сказал Распутин, – знаю, что в ней будет…

– Не страшно, Григорий Ефимович?

– Нет. Знаю, что меня убьют. – Он замолчал и грустно, тяжело вздохнул. – И убьют здесь, в Петрограде.

– Может, вам уехать отсюда домой?

– В Покровское? А смысл? Да и не могу я. – Распутин отрицательно покачал головой. – Нет, уезжать мне из Питера нельзя. Без меня Алеша погибнет.

Ольга Николаевна не сразу поняла, какой Алеша погибнет, если Распутин покинет город, и поняла лишь, когда с ее языка уже соскользнул недоуменный вопрос:

– Какой Алеша?

– Будущий государь всея Руси, – гордо ответил Распутин, – Алексей Николаевич, наследник престола.

– Прошу прощения, Григорий Ефимович. – Ольга Николаевна поймала колюче-ехидный взгляд Распутина и невольно поежилась. – Не сразу сообразила…

– Вот только я не знаю, кто меня убьет, – помрачнел Распутин, вздохнул с неподдельной печалью, – то ли кто из своих людей, из черной кости, таких же простых, как и я сам, то ли из кости белой, из ваших… Если меня убьет какой-нибудь граф или барон – быть на Руси большим потрясениям, трон рухнет, и ни папа, ни Алешка мой тогда царями не будут. А если убьет кто-то из своих, такой же раб, как и я, – тогда ничего. Страшного ничего не случится, Россия все перетерпит, перемелет, пережует, потрясется немного и покатится дальше.

– И не страшно вам, Григорий Ефимович? – вновь повторила вопрос Ольга Николаевна. Она словно бы находилась под гипнозом – напрочь забыла о том, что спрашивала, что говорила каких-нибудь пять минут назад. – Все это надо знать и… жить. Вам не страшно?

– Совершенно не страшно. Это лучше знать, чем не знать. Когда знаешь, жизнь свою распределить можешь. По вершкам, по сантиметрам, по саженям.

– И когда вас убьют?.. Вы это тоже знаете?

– И это знаю, – убежденно произнес Распутин, вытянул перед собой руки, глянул на них, потом перевернул ладонями вверх, сложил ковшом и поднес этот ковш к лицу. Вгляделся в него, будто в гадательное святочное блюдце. – Это произойдет… в тыща девятьсот семнадцатом году.

– Через два года, значит?

– А может, и в шестнадцатом… где-нибудь в конце шестнадцатого года, зимою, на Рождество, в трескучие морозы.

Беседа принимала странный мистический характер. Ольга Николаевна не могла отделаться от ощущения, что все происходящее – некий сон, в котором каждый предмет, каждое движение имеют свое значение, одновременно на нее навалилась сильная усталость, ей не хотелось двигаться, говорить, она понимала, что пройдет еще минут двадцать – и у нее исчезнет всякая способность сопротивляться, вот ведь как. От Распутина исходили некие опутывающие токи, неведомое сухое тепло, в котором порою совершенно пропадала память, – Ольга Николаевна даже забывала, как ее зовут…

Она приподнялась в кресле, взялась пальцами за виски, помяла их. Пожаловалась:

– Голова болит!

– Я могу помочь, – предложил Распутин, – я знаю рецепты лечения всех болезней, кроме столбняка и апокл… апокел… в общем, удара. А?

– Нет, нет, Григорий Ефимович, вы мне можете сделать только хуже. – Ольга Николаевна поднялась. – Вы меня извините, Григорий Ефимович, я вас навещу в следующий раз. А сейчас я поеду домой, мне необходимо срочно домой. Надо принять лекарства и сделать массажные упражнения. Мне прописан самомассаж.

– Рано еще, голубушка! – вскинулся Распутин, сделал протестующее движение.

– Нет, нет, – твердо произнесла она.

– Хорошо, голубушка, – быстро сник Распутин, сожалеюще вздохнул. – Я помогу вам поймать платный мотор, чтобы он довез вас до дома. – Распутин расстроенно махнул рукой и пошел в прихожую одеваться.

В вечернем Петрограде в темную весеннюю пору поймать мотор во много раз сложнее, чем остановить лихача, поэтому Распутин поймал лихача, посадил в пролетку Ольгу Николаевну и отправился домой. У дверей подъезда остановился, перекрестил ее вслед, пробормотал, отворачиваясь:

– Храни тебя… Ты еще ко мне вернешься, голубка… И не один раз. Я приручу тебя.

Ему было жаль собственного времени, убитого, как он сейчас разумел, напрасно, жаль самого себя, его злил этот темный, полный опасности вечер, люди, которые, подобно призракам, вытаивали из вязкой холодной темени, совершали короткие пробежки в мутных пятнах фонарей и исчезали. Распутин пробормотал что-то невнятно про себя и, горбясь, как старик, вошел в подъезд – потянуло в дом, в тепло, к покою, к мадере, к горячей картошке и слабосоленой семге.

Захотелось строганины, которую он давно уже не пробовал – соскучился по ней. Надо будет заказать у Елисеева пару хороших сигов, мороженных с зимы, из ледника, твердых, как камень – для строганины такая рыба только и нужна: каменная, жидкая рыба не годится. А дальше – дело техники, дальше главное – чтобы нож был острый, такой, что перерубает повисшую в воздухе волосинку, – режешь рыбу стружкой, как дерево, подхватываешь ее пальцами и мигом, пока она не оттаяла, окунаешь в острый соус, сделанный из уксуса, соли и перца, и отправляешь в рот. Объедение – м-м-м! «Закачаться можно!» – говорят у них в Покровском.

Распутин почувствовал, как во рту у него в тугой комок сбилась слюна. Расстроенно помотал головой:

– М-м-м!

Строганины захотелось так, что хоть криком кричи. Распутин несколько минут посидел неподвижно, потом опасливо огляделся – в доме он остался один, ни друзей, ни поклонниц, Ольга Николаевна всем перешла дорогу. Даже верный секретарь Арон Симанович – и тот где-то застрял… «Старец» почувствовал себя несчастным, одиноким, никому не нужным человеком.

Из комнаты, где был накрыт стол для встречи Ольги Николаевны, долго не выветривался запах нежных лесных фиалок, дразнил дух, Распутин жадно затягивался им, ерошил волосы на голове, ощупывал пальцами шишку, ругался и пил вино.

В тот вечер он выпил столько вина, сколько не пил даже в Москве, во время злосчастных «гастролей».

Перед ним в воздухе плавали цветные облака, резвились голотелые детишки с луками в руках, по потолку ползали яркие сверкучие светляки, а в углу угрюмо сопел некто бородатый, бровастый, кривоногий, с большим животом и добродушной усмешкой. Распутин, щурясь, вглядывался в этого деда, силясь понять, кто это, не понимал и спрашивал с раздражением в голосе:

– Ты кто?

Ответа не получал, раздражение пропадало само по себе, и он вновь тянулся к бутылке мадеры.

В двенадцатом часу ночи к нему в комнату вошла Дуняшка, тихая, сдобная, покорная, протянула письмо:

– Это вам. Час назад в дворницкую принесли.

Распутин вскинулся, подслеповато глянул на кухарку – хоть и обладал он орлиным зрением, а вино ударило по глазам, заволокло пространство мутной пленкой, спросил, тяжело ворочая языком:

– А почему в дворницкую?

– Вам в дверь звонили, но вы не открыли.

– Звонили в дверь? Нет, не слышал. – Распутин засопел, соображая, слышал он звонок или нет, повторил: – Нет, не слышал. А кто принес письмо?

– Не знаю. Явился солидно одетый господин, в шубе с бобровым воротником, с тростью, на моторе, отдал это послание, сел на автомобиль и уехал.

Повертев конверт в руках, Распутин глянул на него на свет, словно бы мог что-то увидеть, но нет, ничего, естественно, не увидел, поскольку конверт был склеен из плотной дорогой бумаги, хмыкнул зажато, затем задумчиво, без прежней пьяной глухоты, произнес:

– Господин в шубе с воротником, говоришь? На моторе? А разве шубы без воротников бывают? А? Кто же это был? Бесовщина какая-то…

От конверта исходили некие опасные токи, холод, Распутин улавливал их очень отчетливо: обладая тонким чутьем, он собственному нюху доверял больше, чем мозгу, – резко повернул голову в сторону, словно ему что-то давило на кадык, расстегнул воротник рубахи на две пуговицы и, помедлив еще немного, взрезал своим прочным ногтем конверт. Проворчал, глядя на Дуняшку:

– Берешь тут всякое… Мало ли кто мог принести мне письмо! Кругом – враги!

– Да не я взяла, не я! Взяли в дворницкой. Эти твои… соглядатаи!

– Все равно не надо было брать!

– Нельзя было не взять. Да потом, как не взять, когда господин был такой представительный… Очень представительный был господин! А вдруг из царской канцелярии?

– Представительный, – продолжал бурчать Распутин, – из царской канцелярии. А потом в наших домах бомбы взрываются.

Бросил конверт на пол, развернул лист бумаги, лощеный, с разводами, и, сильно щурясь, начал читать письмо по слогам:

– «Ты жи…ив ищо?..»

Прочитал один раз, второй, устало шевеля губами, шумно вздохнул.

– Чего, дядя Гриш? – встревожилась Дуняшка.

– Вот сволота! – «Старец» словно бы не слышал племянницу.

– Кто сволота? А?

– Да Илиодорка! Это от него письмо. Угрожает мне, паскуда! – Он протянул письмо Дуняшке. Та повертела его в руках, вернула Распутину – читать она не умела. Письмо было коротким: «Ты жив еще, святой черт? Берегись! Жить тебе осталось недолго. Всегда помни иеромонаха-изгнанника Илиодора». Распутин подержал письмо в руках, будто раздавленную лягушку, выражение лица у него сделалось гадливым, потом бросил на пол рядом с конвертом и наступил на него ногой.

– Жалко ведь! – Глупая Дуняшка всплеснула руками. – Бумага небось больших денег стоит, пахнет очень хорошо!

– Дура! – выругался Распутин. – Ты меня лучше жалей, а не эту дрянную цидульку. – Он растер ногой письмо. – Вот что я скоро с Илиодоркой сделаю, вот, вот, вот! Как только Алексей Николаевич Хвостов министром станет, так это и произойдет. Вот, вот!

– Вы только не расстраивайтесь, Григорий Ефимович. – Голос у Дуняшки сделался жалобным, глаза округлились, стали большими, испуганными, в них заблестели слезы. – Лях с ним, с этим самым… – Она скосила взгляд на письмо. – …с Илиодоркой этим…

– Мне нечего расстраиваться! – Распутин решительно рубанул рукой воздух, повернул голову к окну, глянул в него загнанно, с испугом, шумно втянул ноздрями в себя воздух. – Это пусть Илиодорка расстраивается, а не я!

Он хотел было тут же позвонить в Царское Село, но время было уже позднее, в такую пору звонить туда неприлично, и «старец» вяло помахал рукой в воздухе, разгоняя в себе досаду, прошел в спальню и как был в одежде, в брюках и в сапогах, так в них и повалился на кровать.

Когда Распутин уснул, Дуняшка раздела его и накрыла одеялом, постояла несколько минут, глядя на «старца» нежно, будто на некоего возлюбленного царевича, потом вышла, беззвучно затворив за собою дверь.

Жизнь Распутина потекла по руслу, как он сам считал, раз и навсегда намеченному им, по расписанию: утром – баня, после бани (или до нее, часто случалось и такое) – обязательно проститутка, потом поездка в гости или же, напротив, прием гостей у себя дома, затем снова женщина – уже не из уличных, а благородная, высоких кровей, затем ужин где-нибудь в гостях, в питерской квартире, с гитарным звоном, и в заключение – тяжелая затяжная пьянка в «Вилле Роде».

И донесения филеров, и страницы дневников самых разных людей, знавших Распутина, пестрят фактами, подтверждающими это расписание. В перерывах между «забавами» – прием посетителей на Гороховой улице, куда практически все, за исключением сумасшедших нищих старух, приходили с богатыми дарами – иначе Распутин не брался за дело, – да решение разных государственных дел у себя на кухне либо в кабинете. Причем государственные дела он обязательно решал в присутствии Симановича либо Дуняшки, иногда при этом присутствовала дочь Матрена. Эти трое и стали «штатными консультантами» Распутина.

Все ему удавалось, «старцу». Григорию Ефимовичу, а попросту Гришке, как его звали многие, кто не попал под влияние Распутина, начиная от филеров и городовых, кончая фрейлиной Тютчевой, к которой Гришка приставал совершенно беспардонно, и французским послом Морисом Палеологом.

Через два года на одном из заседаний Чрезвычайной следственной комиссии, образованной Временным правительством – при Керенском, естественно, – будет подведен итог «государственной деятельности» Распутина. Список распутинских «выдвиженцев» окажется огромен, он до сих пор поражает воображение всякого нормального человека. Неужели царь был настолько слаб и безволен, податлив, что покорно выслушивал сбивчивую речь полупьяного, а то и в стельку пьяного мужика, требующего то назначить нового «плимьера», то «министера», то снять кого-нибудь, и подписывал указы почти вслепую? Неужели он не видел собственных ошибок и не ощущал, как в России, в народе, в обществе набухает гнойник, зреет пузырь с дерьмом, который надо прорывать, потому что, если он прорвется сам – будет худо?

Или это все-таки не он виноват, а Александра Федоровна, Альхен, Аликс? Вообще-то все мы, русские мужики, – подкаблучники, мы всегда предоставляли и предоставляем нашим женам возможность совать нос туда, куда им его ни в коем разе не нужно совать. Так и Николай Второй.

В России зрело недовольство не только Распутиным, но и царем. Впрочем, Гришке на это было наплевать. Он по-прежнему ходил по ресторанам, кутил, куражился – потому в романе этом столько ресторанных сцен. Ведь за какую бумагу той поры, за какую газетную статью, за какой документ ни возьмись – обязательно попадешь в ресторан на очередной Гришкин кутеж.

Дела на фронте шли плохо, в тылу – тоже, всюду действовали германские шпионы. В Петрограде грохотали взрывы. Александру Федоровну и Распутина уже открыто обвиняли в шпионаже. И если на газеты можно было накинуть платок – газеты про это почти не писали, – то на всякий роток платок накинуть было нельзя.

Когда до Распутина доходили опасные слухи – «шпиён» он, мол, то «шпиён» Гришка этого пугался, забивался у себя дома в дальнюю комнату и шептал тоскливо:

– Ну какой я шпиён, а? Ну какой? Скажи, Симанович!

Симанович, потешаясь над Гришкиной трусостью, хихикал в кулак:

– Советую поменьше обращать внимание на все эти сказочки. Меня тоже, Ефимыч, шпионом чуть ли не каждый день объявляют… Ну и что? Живу же ведь! И живу неплохо!

Испуг помаленьку улетучивался, Распутин веселел и вновь натягивал на себя бархатные штаны и расшитую, из цветного шелка, с любимым косым воротником рубаху. Бормотал под нос, глядя на себя, такого красивого, в зеркало:

– Да из меня шпиён – как из покровского церковного старосты папа римский!

Дома Вырубовой было много легче, чем в больнице, и все равно временами накатывало отчаяние, Вырубова до крови закусывала губы, чтобы не закричать, не испугать отца, который, кажется, больше времени проводил в ее квартире, чем у себя дома, переживал, старался быть веселым, поддержать дочь, но это ему не удавалось, да и Анну Вырубову, человека в общем-то проницательного, трудно было обмануть. Хоть и улыбался отец добродушно, а губы у него предательски подрагивали, в глазах плотно сидела тоска, она слепыми холодными бельмами была наклеена на зрачки, взгляд от этого был безжизненным, руки у Танеева тряслись, будто у больного, голос был истончившимся, жалким, как у старушки, которую прогнали с церковной паперти.

– Дочка, ты сегодня превосходно выглядишь, – унылым тоном сообщал он, ловил себя на этом безнадежном унынии и смущенно помахивал перед лицом ладонью, словно разгонял едкий папиросный дым.

– Спасибо, папа. – Вырубова с натугой улыбалась, едва сдерживая в себе стон, стараясь загнать его внутрь. На теле у нее вновь образовались крупные водянистые пролежни, все болело, кости плохо срастались; кроме боли в костях еще гнездилась страшная усталость, которая была хуже боли.

Боль, оказывается, одолевается легче усталости, ее можно заговорить, утишить, перетерпеть, в конце концов, а с усталостью так обходиться нельзя, усталость не поддается ни на уговоры, ни на силовое давление.

Она уже отчаялась, думая, что усталости, как и боли этой, никогда не наступит конец, что жизнь ее отныне будет состоять только из этого, из усталости и боли, и цвет времени раз и навсегда обрел один устойчивый тон – кровянисто-багровый, душный, из которого не дано выбраться, но вот боль отпустила, влажные пролежни, постоянно сочившиеся сукровицей, опали, и у Вырубовой появился вкус к жизни.

Царица с дочерьми продолжала постоянно бывать у нее. Александра Федоровна скучала без фрейлины, да и не было у нее другого близкого человека, которому она могла бы доверить все, что творилось у нее в душе, и вообще императрица сделалась замкнутой, раздражительной, она постарела и сдала без мужа, находившегося на фронте, боялась жить и Царском Селе. Но жить надо было, иного места на земле для нее не существовало.

Она не могла себе позволить то, что, например, позволяла царица-мать, та, едва в российской столице становилось дымно и опасно, подхватывала свои чемоданы и исчезала в Дании – пережидала там, на родине предков, смутную пору.

– Мне неинтересно смотреть, как у вас тут жарят шашлык, – говорила она, – вернусь, когда от шашлыка не то чтобы необглоданных косточек не останется – когда они уже будут выметены и скормлены собакам.

Царь в прежние времена тоже следовал ее рецепту, но только на свой лад и менее успешно – он вместе с женой переселялся на яхту «Штандарт» и уплывал в море, пережидал там «дымные» времена вместе со всей семьей, а вот Альхен одна, без него, этого сделать не могла. Ей оставалась участь царскосельской затворницы.

Как-то отец привел на квартиру Вырубовой высокого гладкокожего мужчину с широким, как блюдо для супа, лицом и маленьким влажным ртом, мужчина был огромным, сильным, с короткопалыми могучими руками и безмятежно-добрым, почти детским взором.

– Вот, Анечка, – сказал Вырубовой отец, – это санитар из госпиталя, большой умелец – учит ходить тех, у кого плохо с ногами…

– И получается? – Вырубова слабо улыбнулась.

– А как же, барышня! Еще как получается! – добродушно пробасил огромный мужчина. – Клиенты потом танцуют польку и вальс. Зовут меня Жуком.

– Что-то я не поняла. – Вырубова наморщила лоб. – Каким Жуком?

– Ну, Жук, Жук… Который с маленькими, твердыми крылышками. Летает… Это фамилия у меня такая – Жук! – Он участливо сморщился, спросил по-свойски, на «ты», что очень понравилось Вырубовой: – И сколько же ты так пролежала?

– Без малого полгода.

– Це-це-не, – жалобно и звонко, будто огромная птица, процекал санитар, – все, завтра будем прилаживать костыли. Та-ак, я извиняюсь. – Санитар пальцами измерил кровать, на которой лежала Вырубова. – Так-так-так! Все ясно! Завтра из госпиталя привезу вам «ноги»!

– И коляску, – добавил отец,

– И коляску.

Лицо Вырубовой дрогнуло, глаза сделались влажными.

– В церковь очень хочется, – сказала она, – я так давно не была в церкви.

– В церкви, барышня, мы с вами обязательно побываем – обещаю! Первым делом… Как только на коляске сидеть сможем. – Жук говорил медленно, тщательно подбирая слова – видать, в детстве у него был дефект речи, он одолел его, но след этой борьбы остался в нем навсегда, и хотя дефект речи был исправлен, он продолжал с ним бороться, что придавало огромному санитару некий гимназический шарм – и не только в лице и в речи, но и в манере поведения, в поступках, возможно, это даже определяло и его жизнь, Вырубова стерла слезы с глаз, улыбнулась:

– Скорее бы!

На следующий день санитар принес два ладных, покрытых свежим лаком костыля.

– Вот, барышня, прошу любить и жаловать. Новые «ноги». Вот эта, что подлиньше, – правая, а что покороче – левая.

– Почему такие разные?

– Для равномерной нагрузки. Вот. Левое плечико у вас, барышня, опущено, оно ниже правого. Поэтому и костылики разные, один выше, другой ниже. Чтоб не уставали…

Что-что, а усталость была ей хорошо известна, она ноющим свинцом наполняла ее тело, Вырубова невольно застонала.

Санитар внимательно поглядел на Вырубову, все понял, сделал успокаивающее движение.

Он оказался очень внимательным и толковым учителем, этот огромный санитар с большим округлым лицом, от него исходило спокойствие и вкусно пахло хлебом. Через две недели Вырубова не только смогла подниматься с постели и перемещаться в коляске, она сумела сделать несколько десятков шагов с костылями.

Побывала она и в церкви. Стоя перед иконой Божией Матери, долго спрашивала, за что же ей Господь уготовил такое наказание, за что ввергнул в боль и в худые мысли о скором конце?

Санитар Жук сделал свое дело – научил ее сносно передвигаться на костылях. Жизнь для Вырубовой вновь обрела свои прежние краски, все встало на свои места, и она вскоре приехала к своей покровительнице, подключилась к делу, которым та решила заняться всерьез, – к управлению Россией. Занимался этим и Григорий Распутин.


В этот вечер Распутин лег спать рано, чем несказанно удивил Дуняшку, на ночь выпил несколько кружек клюквенного морса. Перед сном под подушку положил несколько записок, все они касались великого князя Николая Николаевича – очень Распутину хотелось досадить ему. Слишком уж обидно тот вел себя, допек не только Распутина – случалось, и генералов наделял оплеухами, и офицеров бил ни за что – за плохо вычищенные сапоги, которые в окопах никак нельзя хорошо надраить, а за мятую шинель вообще мог отдать под суд.

– Не зря тебя, великий князь, «папа» не любит, – пробормотал Распутин, засыпая, – не зря.

Сон к нему приходил быстро, словно бы пережидал время здесь же, в распутинской спальне, прятался за портьерой, и, как только «старец» оказывался в постели, сваливался на него коршуном. Еще минуту назад Распутин бормотал невнятно, пальцами чесался в бороде, ругал Николая Николаевича и вот уже поплыл, захрапел трубно, басовито.

Утром он встал довольный, с веселыми глазами, позвал к себе в спальню Симановича. Тот примчался незамедлительно, резвый, энергичный, громко бухая каблуками невероятно модных ботинок, сшитых из красной телячьей кожи.

– Ну что, Арон, народ в гостиной собрался?

– Собрался, Григорий Ефимович, человек тридцать уже сидит. Два генерала пришли. Тоже сидят, ждут очереди.

Распутин, услышав о генералах, поморщился:

– А этим что от меня надо? Ехали бы лучше на фронт воевать.

– Вдруг что-нибудь по части снабжения, Григорий Ефимович? Люди все ж таки!

– Люди, люди. – Распутин помял пальцами горло, откашлялся. – Блюди они, а не люди. Ладно. Пусть ждут!

Симанович покивал согласно, сделал два шага назад, собираясь уйти, но Распутин остановил его:

– Погоди уходить! – Достал из-под подушки две записки, медленно шевеля губами, прочитал их, потом засмеялся тихо и показал записки Симановичу: – Видишь?

Вместо ответа секретарь приподнял округлые плечи.

– Напрасно ты это не хочешь рассмотреть повнимательнее. Здесь – судьба твоего злого врага, бородатого…

– Какого бородатого? – не понял Симанович.

– Эко, как долго до тебя доходит! Как до страуса. Но до того мысль долго идет потому, что у него шея длинная, это понятно, а до тебя почему так долго ползет? А? Что-то я не узнаю тебя, Арон. Ты ведь всегда сообразительным считался… А?

– Обижаете, Григорий Ефимович!

– Я? Это ты сам себя обижаешь. Арон Бородатый у нас только один имеется, все остальные бороды не в счет.

– Николай Николаевич? Великий князь? Он?

– Наконец-то дошло. – Распутин расчесал двумя пальцами, как скребком, бороду, потом перекрестился и медленными сильными движениями пальцев растер записки, которые достал из-под подушки, – только пыль с бумажным мелким сеевом и осталась от записок. – Вот во что превратится Николай Николаевич! – громко заключил Распутин, показывая секретарю бумажную труху. – Веришь мне?

Поначалу бумажки с кривулинами букв, которые никак не давались Распутину, он звал пратецами, прятал пратецы на ночь под полушку, считая, что они таким способом обретают силу, потом стал звать пратецами все записки. Которые когда-либо кому-либо давал.

Симанович, человек хитрый, богатый, всплывший на поверхность после Русско-японской войны (обогатился, говорят, в Порт-Артуре), знакомый со многими банкирами и ювелирами, в ответ снова приподнял плечи, жест был неоднозначный: то ли он сомневался в Распутине – ведь сила великого князя была огромна, в армии тот был даже сильнее царя, – то ли отрицал, то ли, наоборот, показал, что ему все равно. У Распутина зло блеснули глаза.

Впрочем, Симановичу не было все равно, уцелеет великий князь на своем посту главнокомандующего русской армией, ведущей боевые действия, или не уцелеет. Распутин хорошо знал, что Николай Николаевич очень не любит евреев. Во Львове он, например, отдал распоряжение, чтобы были закрыты все ветряные мельницы, которые принадлежали евреям, а сами хозяева арестованы и сосланы в Сибирь.

Несколько генералов, сочувствовавших евреям, обратились к своему командующему с вопросом: «За что? Не слишком ли крутые меры к этим несчастным?» Николай Николаевич ответил резко: «Нет!» Хотел было своим увесистым кулаком пройтись по черепам генералов, но делать этого не стал – передумал, хотя лицо его было злым, сумеречным, пояснил неохотно:

– Эти евреи с помощью мельничных крыльев передавали немцам данные о передвижении наших войск.

Генералы поблагодарили главнокомандующего за ответ и покинули Ставку. Николай Николаевич записал себе в блокнот фамилии приходивших: при случае он научит каждого из них, как любить Россию, царский престол и своего командующего.

Но после этого визита несколько мельниц все же были открыты, и русские войска не замедлили отозваться на это собственным поражением: в тяжелых, изматывающих боях немцы потеснили наших. Николай Николаевич был зол, как никогда, выпил стакан водки и грубо поинтересовался у генералов, побывавших у него в Ставке:

– Вы что, парнокопытные, продались жидам? Генералы молчали. Николай Николаевич прошелся бешеными глазами по напряженным лицам генералов.

– И кто виноват в поражении русского оружия? – Генералы продолжали молчать, и тогда Николай Николаевич, усмехнувшись нехорошо, произнес: – Евреи виноваты! Арестовать тех, кто еще не арестован!

В грязных товарных вагонах арестованных повезли в Сибирь, запретив им даже взять с собою теплую одежду и еду. Симанович обратился к царице с просьбой, чтобы их участь была облегчена, но царица не смогла помочь – часть арестованных умерла по дороге в Сибирь, до места ссылки добрались только четверо. Симанович выхлопотал для этих четверых помилование, но когда весть дошла до помилованных, было уже поздно – и они умерли, все четверо.

Распутин дунул на ладонь, и бумажные скрутки спорхнули с нее на пол.

– Все, сегодня еду к «папе», – сказал он, – проведем с тобой утренний прием, и я сразу же отправлюсь в Царское Село. – Он подул на пол, стараясь отогнать бумажные скрутки от ног, нахмурился. – Попроси Дуняшку, пусть уберет! – В следующую минуту он оттаял, улыбнулся и произнес обрадованно, будто ребенок, которого угостили мятным пряником: – А все-таки я беру верх, Симанович! Моя сила победила силу Николая Николаевича! Можешь, Арон, радоваться!

– А чему, собственно, радоваться-то? – пробурчал тот неожиданно недовольно – хитрый был. И Распутин, засмеявшись, пообещал:

– Я тебя поколочу!

– За что?

– Сам знаешь за что!

– И все-таки?

– За то, что не веришь мне! Вот увидишь – через месяц бородатого не будет! Максимум через два месяца… Моя правда победила… Уже победила!

– Ваша правда должна победить правду государя, Григорий Ефимович! Ведь Николай Николаевич – его ставленник! – Симанович специально дожимал Распутина, доводил до состояния, когда у того не будет дороги назад: с Николаем Николаевичем надо было рассчитаться за то, что он сделал, и единственная сила, которая могла с ним справиться, был Распутин. Все остальные были слабы.

– Да, моя правда должна победить, – согласился с Симановичем Распутин. В голосе его послышались горделивые нотки. – И она победит! Вот увидишь!

– Ну тогда известные еврейские банкиры переведут на счета ваших дочерей, Григорий Ефимович, по пятьдесят тысяч рублей. Обещаю это, если все так и будет.

– Все так и будет, – сказал Распутин, – пусть переводят деньги.

Через два часа, после утреннего приема, Симанович старательно накручивал ручку телефонного аппарата, дул в трубку и громовым голосом кричал: «Барышня! Але, барышня!» Минут двадцать ему понадобилось, чтобы соединиться с Царским Селом. Наконец он соединился, вытер ладонью лоб и протянул трубку Распутину:

– На проводе – Царское Село!

Распутин взял трубку в руку, приосанился. Назвался.

– Это Григорий Ефимов Новых. Мне бы с государем, милый, соединиться. – Расчесал пальцами бороду. Лицо его от напряжения покраснело. – Что? Занят? А с кем, милый, занят? Да ты не вертись, не вертись, как налим в супе, а скажи, с кем занят, – допрашивал Распутин дежурного адъютанта. – С министрами? Доложи немедленно «папе», что у меня для него есть божественное послание.

Минуты четыре Распутин молчал, вслушиваясь в немоту телефонной трубки, ожидая, когда его соединят с царем. Из кармана штанов он достал подсолнуховые семечки, аккуратно лущил их своими мелкими почерневшими зубами, шелуху сплевывал на пол: так он обычно поступал в минуты, когда был взволнован или все мирское неожиданно приподнималось в нем, уносилось в облака и он душою сливался с некими неземными силами, на связь с которыми неоднократно намекал своим поклонникам и поклонницам.

Когда он в очередной раз сплюнул шелуху на пол, Симанович, стоявший рядом, ловко выбросил перед собою руку и поймал ее. Проговорил назидательно:

– Нехорошо сорить, Григорий Ефимович!

Распутин даже не обратил на него внимания, продолжал стоять с напряженным лицом, очередную порцию шелухи также послал на пол. И Симанович вновь поймал ее.

– Кто это? – вскинулся, выпрямляясь, Распутин. Симанович услышал, как в трубке задребезжала мембрана – в кабинете царя стоял сильный телефон – и далекий жестяной голос произнес очень отчетливо:

– Что случилось, отец Григорий?

– Это я не могу сказать по телефону, «папа». Только лично. Могу ли я приехать в Царское Село?

– Приезжай, отец Григорий, – разрешил царь, – мне тоже надо с тобою поговорить.

– Еду, – сказал Распутин. – Я очень скоро буду. – Протянул трубку Симановичу. Поджав губы, укоризненно покачал головой: – Эх, Симанович, Симанович!

– Чего? – встревожился тот.

– Напрасно мне не веришь!

– Да верю, Григорий Ефимович, верю!

– По скольку там твои банкиры собираются положить на счет моим девкам?

– По пятьдесят тысяч.

– Пятьдесят тысяч – Матрене, пятьдесят – Варваре…

– Да, как и было уговорено.

– Ну что! Считай, что дело в шляпе, Арон. Могут переводить деньги хоть сейчас. – Распутин азартно потер руки, потом понюхал ладони, произнес восхищенно: – Во! Порохом пахнут! Вызывай мотор, Арон!

Симанович по телефону вызвал знакомого владельца авто Радзиевского, и через двадцать минут Распутин уже находился в пути.


А дела на фронте шли совсем отвратительно. Над головой Николая Николаевича сгущались тучи. Анна Вырубова записала в своем дневнике: «…летом 1915 года государь становился все более и более недовольным действиями на фронте великого князя Николая Николаевича. Государь жаловался, что русскую армию гонят вперед, не закрепляя позиций и не имея достаточно боевых патронов; как бы подтверждая слова государя, началось поражение за поражением, одна крепость падала за другой, отдали Ковно, Новогеоргиевск, наконец – Варшаву.

Императрица и я сидели на балконе в Царском Селе. Пришел государь с известием о падении Варшавы, на нем, как говорится, лица не было, он почти потерял свое всегдашнее самообладание.

– Так не может продолжаться, – вскрикнул он, ударив кулаком по столу, – я не могу все сидеть здесь и наблюдать за тем, как громят армию, я вижу ошибки – и должен молчать?!

Государь рассказывал, что великий князь Николай Николаевич постоянно, без ведома государя, вызывал министров в Ставку, давая им те или иные приказания, что создавало двоевластие в России.

После падения Варшавы государь решил бесповоротно, без всякого давления со стороны Распутина или государыни, или моей стать самому во главе армии. Это было единственным его личным непоколебимым желанием и убеждением, что только при этом условии враг будет побежден.

– Если бы вы знали, как мне тяжело не принимать деятельного участия в помощи моей любимой армии, – говорил неоднократно государь. Свидетельствую, так как я переживала с ним все дни до его отъезда в Ставку, что императрица Александра Федоровна ничуть не толкала его на этот шаг, как пишет в своей книге М. Жиллиард и что будто из-за сплетен, которые я распространяла о мнимой измене великого князя Николая Николаевича, государь решился взять командование в свои руки. Государь и раньше бы взял командование, если бы не опасение обидеть великого князя Николая Николаевича, как о том он говорил в моем присутствии».

Но давление на Николая было. И очень сильное. Просто Вырубова в своем дневнике открещивается от того, что было сделано. Великого князя Николая Николаевича не любили все: Симанович, Вырубова, государыня, Распутин, Рубинштейн, Манус, да и, думаю, сам государь.


Когда Распутин приехал в Царское Село, государь уже ждал его, все заседания и встречи были отменены либо перенесены. Николай даже отказал премьер-министру, который просился на срочный доклад:

– Имею я право на личную жизнь или нет? Человек я или нет? Человек все-таки, и слабости у меня есть, и горести. И, как всякий человек, я имею право на все человеческое – проводить время в своей семье, встречаться с друзьями, пить вино… Так что на ближайший вечер я вырублен из государственной жизни. Не обессудьте, сударь!

Большой зал, служивший царю приемной, быстро опустел. Николай приказал готовить обед.

Встретил он «старца» у себя в кабинете, быстро шагнул к нему, обнялся. Распутин приложился к лицу Николая одной щекой, потом второй, затем «третьей» – сделал это трижды, что позволял только по отношению к очень близким людям.

Он понимал, что судьбы их – венценосного человека, помазанника Божьего и простого тобольского смерда, таинственным образом переплетены и одна судьба зависит от другой. И царь это понимал. Иначе откуда бы взяться этим странным дружеским отношениям? Да еще с объятьями?

Царя Распутин считал слабым и очень мягким человеком, которому доступно все мирское, понятное любому простому человеку радость и слезы, головная боль с похмелья и странное щемление в сердце, когда впереди маячит неудача, желание спеть песню в минуту отдыха и познать смысл жизни. В этом Распутин и царь были едины, Распутин страдал тем же, чем страдал и государь, тем же маялся, тому же радовался.

– Пойдем в столовую, отец Григорий, – предложил царь, – там накрыт обед.

– А мы можем, «папа», посидеть тут, в твоем кабинете. А? Поговорить кое о чем надо. Я не хочу при всех. Только с глазу на глаз.

– За обедом будут только свои. Альхен, дочери и наследник.

– А лакеи?

– Хорошо, – согласился с Распутиным Николай, – тогда я попрошу, чтобы нам сюда принесли вина. Ты, конечно же, будешь свое любимое… – Царь неожиданно засмеялся – из головы выпало название вина, которое любил Распутин.

– Я буду только мадеру.

– Знаю, знаю. Я с тобой тоже выпью мадеры. Прекрасное вино.

Царь отдал распоряжение, пригласил Распутина к окну, к маленькому, искусно сработанному из красного дерева столику, около которого стояли два глубоких, обтянутых кожей кресла, показал рукой на одно из кресел.

Распутин с некоторой опаской опустился на глубокое кожаное сиденье, приподнялся на нем, проверяя, ткнулся подбородком в острые коленки.

– Наверное, тут только министры и сидят?

– И министры – тоже. – Царь, глянув на Распутина, неожиданно рассмеялся, лицо его разгладилось, сделалось довольным.

– Чего смеешься? – Распутин был с царем то на «ты», то на «вы» – все зависело от обстоятельства, царь с Распутиным также был то на «ты», то на «вы». Но когда они оставались наедине, существовала лишь одна форма обращения друг к другу – «ты».

– Радуюсь, – просто ответил царь. – Увидел тебя – и обрадовался. Не министр с какой-нибудь очередной гадостью пришел, не генерал из Ставки с сообщением о поражении, а ты, отец Григорий.

– Это хорошо, – сказал Распутин.

Молчаливый лакей в голубой, расшитой золотыми ветками ливрее принес поднос с двумя небольшими хрустальными фужерами и раскупоренной бутылкой мадеры из царского погреба, поставил поднос на столик. Выпрямился в солдатской стойке, ожидая приказаний.

– Подождите, не уходите, – сказал лакею царь. – Отец Григорий, есть предложение. Перед тем как выпить мадеры, хотите попробовать коньяку по рецепту моего батюшки? – неожиданно предложил царь.

– Как это, по рецепту батюшки? Я что-то не понял. Объясни, – попросил Распутин.

– Объяснять долго. И главное – не объяснишь, слов не хватит. Это надо увидеть, это надо попробовать самому. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, как говорят китайцы. Так и тут: лучше один раз испытать на себе, чем сто раз я буду тебе рассказывать.

– Давай попробуем, – согласно наклонил голову Распутин.

– Принесите коньяк, лимон порезанный, сахарную пудру, – очень вежливо, на «вы», обратился царь к молчаливому лакею в ливрее, проводил его взглядом. – Ну, что за божественное послание у тебя, отец Григорий?

Распутин выпрямился в кресле, вздохнул, взял небольшой хрустальный фужер в руку, посетовал с досадой:

– Йй-эх, не ту посуду этот малый принес!

– Сейчас принесет другую. Вместе с коньяком. Маленькие стопочки с широким дном, чтобы коньяк было удобно держать в руке, подогревать своим теплом…

– А мадеру мы что, пить не будем?

– Почему же? Будем.

– Значит, все равно нужна подходящая посуда.

– И какая же посуда тебе нужна?

– Уважаю обыкновенный стакан. Граненый. Папа, попроси у него два стакана, один для тебя, другой для меня. – Распутин повел бородой в сторону двери, за которой скрылся человек в ливрее. – И извиняй меня! Я, ведь знаешь, везде, всюду, во всех местах стараюсь пить только из стакана. Требую эту посуду…

– Знаю. Принесут тебе стакан, успокойся!

– А как любимец мой, ангел мой… как он себя чувствует?

– Ждет тебя. Я уже сказал ему, что ты приедешь. Обрадовался!

– Ах он мой славный! – не удержавшись, воскликнул Распутин, поставил хрустальный фужер на поднос. – Радость моя! Я за него каждый день молюсь.

– Это чувствуется, отец Григорий. Алексей и спит уже лучше, и головных болей нет. Со мною на фронте, в Ставке был…

– Не трусил?

– Нет, не трусил. Да и как можно трусить представителю фамилии Романовых?

Вошел молчаливый лакей, держа на крохотном резном подносике коньяк, налитый в небольшой золоченый графин, стопки с широким распахом, лимон, тонко нарезанный дольками, совершенно прозрачными от того, что были такими тонкими, сахарную пудру, горкой насыпанную в фарфоровом блюдце.

– Теперь нам принесите, пожалуйста, стаканы, – попросил лакея царь. – Два обычных стакана из столовой.

– Чегой-то ты больно вежлив с ним, – укорил царя Распутин, когда молчаливый лакей ушел.

– Иначе нельзя, отец Григорий. Да и не могу я, – неожиданно виновато произнес Николай, и Распутин невольно, в который уж раз, отметил, что царь – обычный уязвимый человек, который несет на себе непосильную ношу, – лицо у Николая было усталым, постаревшим, в уголках глаз образовались лапки морщин, на висках, в русом, поблескивающем на свету волосе, появилась седина. – Можно, конечно, и хамить прислуге, и за волосы таскать, и кулаком по морде, но…

– Это очень успешно делает великий князь Николай Николаевич, – быстро вставил Распутин.

Царь на секунду умолк, чуть покривился лицом, словно на зубы ему попало что-то твердое, дробь или песок, потом обреченно махнул рукой, и Распутин понял: «папа»-то совсем не знает, что ему делать со своим строптивым высокородным родственничком!

– Не будем об этом, – попросил Николай. – Ты говорил о божественном послании… Что за послание? Ты знаешь, я тебе очень верю, отец Григорий, – признался царь и горько шевельнул ртом.

– Знаю, – наклонил голову Распутин, – я все сделаю, чтобы оправдать твою веру.

– За что мы выпьем, – сказал царь. Морщин около глаз у него стало больше, они густой сеткой поползли на виски, изрябили кожу, и Распутин с жалостью подумал о том, сколько же разного дерьма пытаются вдуть ему в уши многочисленные влиятельные прохвосты – этому же счета нет, и Николаю все приходится пропускать через себя, словно через сито, выуживать из большой грязной массы драгоценные крупинки, имеющие значение для России. Для этого надо обладать не семью пядями во лбу – сорока, пятьюдесятью! И быть наделенным здоровьем Ильи Муромца, чего у Николая, к сожалению, не было.

– Выпьем, – согласно наклонил голову Распутин. – По методе твоего папашки… Да?

– Папаша в этом деле был не дурак. – Царь налил в стопки коньяка, потом маленькой золоченой ложечкой зацепил немного сахарной пудры, насыпал на край одной стопки, потом другой, навесил сверху по дольке лимона. Каждая долька, будто матрос-балтиец в шикарных желтых клешах, раскорячилась на бровке посуды, царь выпрямил «матроса» на одной из стопок, протянул Распутину. – Можно вот так, манерно, лимонную дольку сажать на край посуды вроде циркача, а можно и не делать этого, на вкус эта позиция не влияет, вкус лимона с коньяком остается прежним.

– Мне чего-нибудь попроще бы, – попросил Распутин.

– Проще уже не получится, раз я огородил эту скульптуру, – сказал царь. – Хотя для первого раза надо было бы чего-нибудь попроще, ты прав.

Распутин видел, что государь от таких простых, совершенно мужицких, бытовых вещей, как это промежуточное застолье, получает большое удовольствие, и был доволен этим: для царя мир мигом приобретал цвета, вот ведь как, становился теплым. Царь поднял свою стопку с коньяком, так же поправил раскорячившегося «матроса-балтийца».

– А дальше мой папаша поступал следующим образом, – сказал царь и лихо опрокинул в себя коньяк, потом губами сгреб тонкую дорожку пудры, потянулся к лимону – в следующий миг долька оказалась у него во рту, царь разжевал лимон и довольно поморщился. – Батюшка мой был не дурак…

Распутин поступил так же, как и Николай, только менее ловко, почмокал языком и прислушался к самому себе. Смежил глаза:

– Вкусно!

– А если брать попроще, то батюшка мой поступал следующим образом. – Царь налил себе стопку коньяку, стремительно выпил, потом налил из бутылки вторую, так же стремительно запил. – Вот и вся наука. И никаких лимонов с сахарной пудрой. Хотя можно, конечно, воспользоваться и лимоном, но без создания скульптурных композиций. – Он взял ломтик лимона, окунул его в сахарную пудру и съел. – Вот так.

– Вообще-то в «Вилле Роде» тоже коньяк с лимоном подают. Этот рецепт, он всей России известен. Только я не знал, что он твоим батюшкой изобретен.

– Моим, – подтвердил царь, – его императорским величеством Александром Третьим.

Глянул на Распутина с нетерпением: ну что за божественное послание тот привез? Это нетерпение царя Распутин понимал: дела на фронте совсем не клеились, Россия потихоньку бунтовала, кряхтела под военным бременем и часто подставляла спину для наказания, заводы захлебывались от нехватки рабочих рук, люди, обеспечивающие армию провиантом, оружием и боеприпасами, бесстыдно воровали, отношения с союзниками были усложнены, «второй» царский двор, управляемый Гневной, давил на двор «первый», на правительство. Голова шла кругом от всего этого. И конечно же, чтобы сориентироваться, не допустить неверного шага, очень важно было хотя бы одним глазком заглянуть в завтрашний день, понять, на верном пути стоит он, а вместе с ним и вся Россия, или ложном? Поэтому Николай так и рассчитывал на «старца», поэтому так и стремился узнать, что за божественное послание получил тот.

Потянулся за коньячным графинчиком, чтобы вновь наполнить стопки и выпить по рецепту «папашки», как назвал Александра Третьего Распутин, но «старец» остановил его коротким движением руки, взял со столика бутылку мадеры.

– Поступим по-другому, «папа», – сказал он. – Ведь стаканы-то давно тут, мы с тобой и не заметили, как их принесли. – Они действительно оба не засекли появления молчаливого лакея в голубой ливрее, тот появился, будто дух телесный, принес стаканы и исчез так же неприметно, как и появился. – Хотя стаканы, папа, у тебя не те…

– Чем же они не те, отец Григорий?

– А граней нет!

– Специально для тебя велю купить новые стаканы, – сказал царь. – Я и не знал, что для святых дел годятся только граненые. – Он усмехнулся.

– Для святых дел всегда была нужна простая посуда. – Распутин поставил бутылку на столик, пронзительно глянул на царя. – А ты, «папа», не смейся надо мною, не смейся… Вот хочешь, я сейчас стакан оживлю?

Царь не выдержал распутинского взгляда, отвел глаза в сторону.

«Старец» взял стакан, принесенный лакеем, поплевал на палец, провел им по срезу, по самой бровке, сделал один круг, потом второй, третий, и вдруг глухой холодный стакан запел. Запел тонко, горюче, тихо.

Николай удивился:

– Это что? Стекло? Неужели обычное стекло имеет такой нежный голос? Не хрусталь же!

– Имеет, – подтвердил Распутин, – обычное стекло… А из хрусталя, государь, оказывается, пить вредно. Мне тут рассказали, что в хрусталь для блеска и чистоты добавляют свинец, так водка с вином, когда пьешь, вымывают его, гонят в желудок. А свинец, «папа», это – страшная отрава.

– И что ты посоветуешь, отец Григорий? Отказаться от хрусталя?

– Нет, Просто хочу лишний раз подчеркнуть, что пить из обычного стекла полезнее, чем из хрусталя. – Распутин налил вина в царский стакан, затем в свой, прошептал молитву, – перекрестил стаканы, потом еще что-то прошептал, придвинул стакан к Николаю, попросил, чтобы тот отдал ему свой. Распутин глянул в царский стакан, отпил немного из него и сказал Николаю: – А теперь, «папа», отпей немного из моего стакана. До середки.

Царь повиновался.

Оба стакана оказались отпитыми наполовину, Распутин смешал вино, слив его в один стакан, в свой, потом смешанное вино разлил поровну и придвинул царю его стакан. Царь внимательно следил за манипуляциями «старца». Распутин взял стакан в руку и приказал Николаю:

– Теперь пей до дна.

Тот послушно выпил мадеру до дна. Распутин выжидал момент, когда царь, человек мягкий, впечатлительный, полностью подчинится ему, во взгляде появится покорность, и когда это произошло, проговорил спокойно, тихо, тщательно подбирая слова:

– «Папа», через три дня к тебе придет телеграмма от великого князя Николая Николаевича… Ты ей не верь!

– Что будет в той телеграмме?

– Николай Николаевич станет тебе жаловаться, что в армии кончаются продукты, еды осталось только на три дня и тому подобное, но ты не верь этой телеграмме!

– А на самом деле… – Царь не договорил, умолк на половине фразы, нарисовал пальцем вопросительный знак.

– На самом деле хлеб у него есть. И провиант имеется. Ты прекрасно понимаешь, что, находясь в богатых районах, где хлеба полным-полно, без еды остаться трудно. Мы с тобой, «папа», не дети… Там полно хлебных евреев, которые всякому генералу помогут, а тебе – особенно. Стоит только попросить… Не надо только унижать их, ссылать в Сибирь.

– И что же стоит за всем этим? – спросил царь.

– Николай Николаевич собирается вызвать беспорядки в армии, панику, недовольство тобой. Затем, под предлогом того, что в армии нет хлеба, отступить, тебя обвинить в плохом обеспечении, связанном с никудышным руководством Россией, и потребовать покинуть престол.

– Даже так? – Лицо царя потемнело, под глазами начали стремительно набухать мешки. – Что мне делать? – спросил он растерянным голосом.

– Отправить Николая Николаевича на Кавказ. Некоторое время царь сидел молча, потом так же молча налил себе коньяка, залпом выпил, безучастно разжевал лимонную скибочку. Поднялся.

– Ладно, отец Григорий, обед стынет. Пошли обедать! Что же касается Николая Николаевича, то… Посмотрим, что за сообщение придет через три дня.

Распутин понял, что он не додавил царя, у того внутри остался некий порожек, который ему не удалось соскрести, под сердцем у «старца» что-то остро и опасливо сжалось. Ну что ж… Делать нечего.

– Это и было твое божественное послание? – спросил царь.

– Оно самое.

Царь недовольно поморщился, но ничего не сказал Распутину. Холодок, опасный, колючий, возникший у того под сердцем, усилился.

Оставалось одно – ждать три дня. А там всё станет ясно. Если от великого князя, из армии, телеграммы не будет – значит, промахнулся Распутин, обманул «старца» его собственный сон, который он посчитал вещим.

– Что-то ты не поспешаешь за мной, отец Григорий, – заметил царь, – аль обедать не хочешь? Или случилось что? – Он уже стоял в дверях кабинета, глядел с легкой улыбкой, как «старец» бултыхается в глубоком кожаном кресле, никак не может выбраться, кряхтит, упирается кулаками в проминающуюся пухлую кожу.

– Вот трясина! – выругался Распутин. Заторопился: – Пойдем, пойдем! – Движения у него сделались мелкими, суетливыми. – Я очень хочу увидеть Алешеньку, давно не видел его.


Предвидение не обмануло Распутина – в том, что он клал пратецы себе под подушку, тщательно приминал их головой и просыпался с чувством первооткрывателя, ставшего автором крупного изобретения, что-то имелось. Что-то Распутин действительно видел во сне.

Через три дня царю из Ставки пришла телеграмма, в которой Николай Николаевич извещал о том, что продовольствия в армии осталось ровно на три дня.

Телеграмма произвела на царя оглушающее впечатление: все, что предсказал Распутин, начало сбываться. Даже в мелочах.

Царь, стиснув кулаки, несколько часов просидел у себя в кабинете за письменным столом. Разные мысли рождались у него в голове, разные наказания он придумывал для великого князя, но в конце концов сделал то, что Распутин предсказал в разговоре со своим секретарем: подписал распоряжение об отстранении великого князя от командования действующей армией и назначил его командующим армией, расположенной на Кавказе. Это было крупное понижение, это вообще было отстранение от дел.

Николай Николаевич, находясь в Ставке, не поверил указу царя, пришедшему к нему по телеграфу, он еще целых три дня оставался там и продолжал командовать войсками и разрабатывать операции. В это время с Николаем Вторым повидалась царица-мать, постаралась убедить его в неправоте действий, в том, что он принял слишком поспешное решение, но царь в ответ лишь отрицательно качал головой и никаких доводов не принимал.

Никто, ни один человек в мире не мог убедить его в обратном. Распутин попал в точку. Как это ему удалось, как он высчитал телеграмму, кто его предупредил о ней – загадка.

Когда царица-мать приехала к сыну во второй раз, тот вообще не стал слушать ее, а, неожиданно отвердев лицом, вызвал к себе дежурного генерал-адъютанта и приказал подать в Ставку к Николаю Николаевичу царский поезд, который должен переместить великого князя вместе с адъютантами, штабом и челядью на Кавказ, к месту его новой службы.

Царица-мать была этим потрясена не меньше, чем ее сын, получивший с фронта злополучную телеграмму, предсказанную Распутиным. Уехала она от сына бледная, с жестким взглядом низко опущенных глаз. Когда сын хотел проводить ее, она сделала рукой резкий взмах:

– Не надо!

Командование российскими войсками Николай Второй принял на себя.


Царь дважды выслушал Распутина насчет Хвостова, покивал головой, обещая, что подумает, и, судя по всему, оба раза забывал об этом. А может, и не забывал – лишь вид делал, что ничего не помнит, – забот у него было полным-полно, голова болела, большую часть своего времени он теперь проводил в Ставке, в Петрограде был только наездами – утром он поднимался с опухшими пьяными глазами, и если бы не генерал Алексеев, занимающийся за него делами Ставки, положение на фронте вообще было бы плохим. Царь не справлялся с той нагрузкой, которую добровольно возложил на собственные плечи.

Он уже много раз ругал себя за то, что поддался нажиму, согласился снять своего дядю, Николая Николаевича, с поста Верховного главнокомандующего – пусть бы себе дядя бегал, суетился, орал, расстреливал трусов и сдирал погоны с генералов, матерился и устраивал пьяные оргии, и отвечал бы за дела на фронте он, и Россия волком бы смотрела на него, а не на своего государя.

Но дело было сделано, возвращать что-либо на «круги своя» было поздно.

Хвостов же тем временем умудрился проштрафиться, сидел теперь уже не на Волге, а у себя на родине, в Орловской губернии, в жуткой глухомани, общипывал курам хвосты в собственном имении и все свои несчастья валил на лишнее ведро водки, которое он выпил на знаменитой Нижегородской ярмарке и в таком благоухающем отрыжкой, с растрепанной головой, виде решил приударить за смазливенькой актрисочкой одного погорелого театра, прибывшего в Нижний Новгород поправлять свои дела.

Он и канул бы в нети, как до него сделали многие мужи, таскавшие кожаные губернаторские портфели, если бы не его ум, не его изворотливость и дьявольское, не менее острое, чем у Распутина, чутье, распутинское покровительство – «старец» еще не отвернулся от Хвостова, – да неправдоподобное везение. За актрисочку ту он вообще мог угодить в острог, но не угодил ведь…

Не будь этого везения, Хвостов никогда бы не всплыл. С ним произошло бы что угодно: на голову свалилась бы гигантская сосулька и проломила череп, в ногу бы укусила оса и конечность ампутировали, на вонючем нечищеном пруду, украшенном плавающими коровьими лепешками, укусила бы лягушка – и он в судорогах пошел на дно, на корм местным горластым кваквам, – но ничего этого не произошло, умный Хвостов всплыл, выставил свою кандидатуру в Государственную думу от Орловской губернии и прошел в депутаты. Прошел лихо, как никто.

Распутин, узнав о приключениях Хвостова, восхищенно ковырял в носу.

– Силен, однако! – сказал он и от Хвостова не отвернулся, решил все-таки провести его в дамки. – На раз-два не получилось, но это еще ничего не значит, – заявил он, продолжая ковыряться в носу, – есть еще ходы три и четыре. Этот толстяк обязательно должен выйти в дамки. Он мне нужен!

Узнав, что Распутин часто засиживается до утра в «Вилле Роде», Хвостов приехал туда. Гришки в общем зале не было, он сидел в кабинете. Хвостов пробовал сунуться туда, но его не пустили.

Покашляв в кулак, Хвостов скромно сел под пальму, за неприбранный столик.

В Думе Хвостов вел себя тихо, на трибуну, чтобы «отметиться» с речью, не рвался, готовился к решающим дням, когда он потрясет собравшихся блестящим выступлением и течение понесет его во власть, к вершине славы, к министерскому портфелю, а Гришка… Гришка Распутин в этом ему подсобит. Если, конечно, не обманет, не забудет.

А обмануть его «старец» не должен – ведь ему очень нужен свой человек в главном эмвэдэшном кресле, потому что тучи над распутинской головой сгущаются слишком часто, это Хвостов чувствовал очень хорошо. Ощущения его подкреплялись тем, что ему доводилось слышать про Распутина в Государственной думе.

Настал день, когда Хвостов решил, что пора всплывать на поверхность. Он выступил в Думе с речью. Да с какой! Думские залы давно не слышали таких оглушающих аплодисментов. Хвостов выступил против засилия немецкой промышленности <cм. Комментарии, – Стр. 362…засилия немецкой промышленности…> в промышленности российской, в частности – в электрической, готовившей для фронта дистанционные трубки и запальники для снарядов. Ни дистанционных трубок, ни запальников не хватало – заводы, контролируемые немцами, их просто старались не выпускать…

С одной стороны, это был удар по царице-немке, боком, слабым рикошетом – по Распутину, а с другой стороны… с другой стороны, означало, что он вышел на короткую прямую в борьбе за министерское кресло. И Распутин ему в этом поможет – поможет, никуда не денется, у него просто выхода нет, и у царя выхода нет. Есть только одно – поставить во главе Министерства внутренних дел патриотически настроенного человека Хвостова.

Признанный думский оратор Пуришкевич подошел к Хвостову, уважительно блеснул крохотными стеклышками пенсне.

– Склоняю перед вами голову, коллега, вы выступили блестяще! О чем предполагаете выступать в следующий раз?

– О хвостах! – не задумываясь, ответил Хвостов, усмехнулся весело: слово «хвост» было созвучно с его фамилией, он словно бы издевался на самим собою.

Пуришкевич это понял, оценил и дружелюбно улыбнулся в ответ:

– Очень своевременно!

Хвостами в российской столице в ту пору начали называть длинные очереди, выстраивающиеся у продуктовых магазинов, – иногда цепочки людей с авоськами и клеенчатыми сумками в руках составляли по нескольку сот метров, эти позорные хвосты надо было ликвидировать.

– Думаю, что успех у вашей второй речи будет такой же оглушающий, как и у первой, – сказал Пуришкевич и поклонился. – Желаю удачи!

Все, Хвостов всплыл, Хвостов стал известен настолько, что всплытие его засекли даже в Царском Селе.

В «Вилле Роде» в одиночестве он сидел недолго – вскоре его увидели уже за столом Распутина. Это был признак того, что «старец» поддерживал Хвостова.

Прошло еще немного времени, и царица послала Николаю на фронт письмо – тот безвыездно находился теперь в Ставке, – где черным по белому было написано: «Тебе нужен энергичный министр внутренних дел…» – и сделала намек на Хвостова: лучше, мол, не найти. В тот же день, когда царь получил это письмо на фронте, с Хвостовым повидалась Вырубова.

Фрейлина, едва оправившаяся после катастрофы, еще толком не научившаяся передвигаться на костылях, уже с головой влезла в государственные дела – она стала играть роль своеобразного начальника отдела кадров при царице и Распутине – одного на двоих, общего. Хвостов успешно прошел чистилище у Вырубовой и был представлен Александре Федоровне.

Это было последнее испытание перед назначением на пост. Когда Хвостов появился у царицы, та листала тексты его речей в Государственной думе – о немецких перегибах в русской электронной промышленности, когда из-за сущей ерунды сотни тысяч, миллионы снарядов оставались лежать кучей обычного железного лома на заводах, а фронт оказывался оголенным из-за нехватки боеприпасов, а также об отсутствии в Петрограде хлеба и дров и ужасающей дороговизне мяса.

Царица двумя пальцами подняла несколько листков и с болью спросила Хвостова:

– Нужно ли было вам все это ворошить? Люди и без того обозлены…

– Нужно! – убежденно воскликнул Хвостов. – Если бы это сделал не я, то сделал бы другой человек, более жесткий, настроенный к вам и самодержцу плохо, а к царскому строю, извините, – радикально. Таких людей у нас ныне полным-полно. А я… Меня я прошу считать своим другом, и я выступил как друг. Выступил бы другой человек – все сказал бы по-другому.

Царица задумалась на несколько минут, потом согласно наклонила голову:

– Пожалуй, вы правы!

– Моя критика – это не критика вовсе. – Хвостов улыбнулся подкупающе, ласково, – это завуалированная похвала, это нежное поглаживание по спине…

Хвостов пришелся по нраву и царице, о чем она не замедлила сообщить мужу в Ставку: «Как было бы хорошо, если бы ты мог повидать Хвостова…» Финишная прямая, отделявшая бывшего нижегородского губернатора от министерского кресла, резко сократилась.

Через несколько дней Хвостов вызвал из-под Орла свою жену. Образ жизни он начал вести такой, чтобы все видели: достойнейший на свете живет человек! Не пьет, не курит, в «Вилле Роде» больше не появляется. Министерский портфель уже был у него в руках, Хвостов чувствовал приятную тяжесть этой почетной ноши и довольно улыбался.

Но это еще не все, это не финиш – к такому выводу пришел Хвостов, – политическая карьера только начинается; заняв место министра внутренних дел, он должен будет думать уже о другом кресле – кресле премьера. Портфель председателя Совета министров России – вот достойная цель!

Когда же он станет премьером, то непременно уберет со сцены свидетеля своего же успеха – свидетеля и помощника, этого варнака в пахнущих плохим дегтем сапогах, он превратит Распутина в пыль. Таковы законы жестокой игры, он обязан будет это сделать. Впрочем, нет, Распутина он превратит в пыль еще до того, до премьерского кресла, «старец», с его грязными ногтями, с уродливой шишкой, вылезающей из-под волос, с отталкивающими манерами и лапотной речью, вызывал у него омерзение.

Человек же, который параллельно с Хвостовым стремился занять кресло его ближайшего заместителя, Степан Петрович Белецкий, вынашивал другой план сесть на вторую роль в Министерстве внутренних дел и очень быстро столкнуть шефа со стула, переместиться на его место, чтобы никакими Хвостовыми в министерстве не пахло.

И собирался он сделать это также с помощью Распутина, вот ведь недаром говорят: «Пути Господни неисповедимы». Прелюбопытнейшая получалась картинка.

Вскоре царица послала мужу новое письмо: «Хвостов меня освежил, я жаждала наконец увидеть человека, а тут я его видела и слышала. Вы оба вместе поддерживали бы друг друга…»

Следом пошло еще одно письмо (для сведения: пока царь находился в Ставке, Александра Федоровна прислала ему более семисот писем, и царь ей регулярно отвечал), в котором были такие слова (думаю, они оказались решающими): «Я с удовольствием вспоминаю разговор с Хвостовым и жалею, что ты его не слышал, – это человек, а не баба, и такой, который не позволит никому нас тронуть и сделает все, что в его силах, чтобы остановить нападки на нашего Друга».

Словом «Друг», с большой буквы, царица часто называла в своих письмах Распутина. А Хвостов… Хвостов умел, как видите, хорошо маскироваться, это был умный, хитрый и очень беспринципный человек.

Царь уступил своей жене, и Распутину, естественно, тоже, – Хвостов вскоре был назначен министром внутренних дел России, Белецкий же – его товарищем, по-нынешнему – первым заместителем.


«Старец» в очередной раз наведался в магазин, славящийся большим отделом старых вин, – это был магазин в магазине, – снова заказал целый ящик напитков: несколько бутылок «Смирновской» высшей очистки, шустовского коньяка и своей любимой мадеры. Он ждал гостей к себе на Гороховую – Хвостова и Белецкого. Оба не замедлили явиться – приехали на квартиру Распутина с корзиной мадеры, с большим розовым лососем, упакованным в пергаментную бумагу, с осетром ресторанного приготовления – огромным, как боров, вольно расположившимся на металлическом блюде – его так, на блюде, и внес в распутинскую квартиру полицейский офицер с серебряными погонами – полковник, которому надлежало теперь исполнять обязанности хвостовского порученца, – с большим хрустальным блюдом черной икры… На втором блюде была икра красная. Отдельно в корзине внесли свежий хлеб – пышные белые булки, и фрукты сочные Бере, виноград Изабелла и Дамские пальчики, яблоки Апорт огромного размера и две шипастые, по-ежиному взъерошенные ананасные головы.

Мясо Распутин не любил – предпочитал рыбу и фрукты, и тех, кто приходил в дом с мясом, разворачивал на сто восемьдесят градусов, это Хвостов с Белецким знали хорошо. Знали и то, что Распутин любил пышный свежий хлеб. «Старец» не раз во весь голос объявлял, что хлеб есть высшая еда на свете.

– Обратите внимание, – говорил он за столом, – хлеб – единственный продукт, который не гниет. А что это значит? Это значит, что еда сия помечена Богом…

– Ну-ну, – довольно расцвел Распутин, встретив новоиспеченного министра с заместителем в прихожей, – молодцы, что явились.

– А как же иначе, – проговорил Хвостов, снимая с ботинок галоши – на улице с самого утра моросил нудный мелкий дождь, – как же иначе? Долг ведь платежом красен!

– Хорошее правило, – одобрил Распутин, – только не все его соблюдают.

– А это у кого какая совесть, тот так себя и ведет. Если совесть у человека привыкла отзываться на всякое дело, и в первую очередь на дело доброе, он и платит добром. – Хвостов довольно улыбнулся.

Вместе с Хвостовым и Белецким к Распутину прибыл и князь Андронников, надушенный, тщательно причесанный, словно бы с корнем уничтоживший прежнюю свою неприбранность, с волосами, смазанными бриолином – заморским снадобьем, специально изготовленным для укрепления волос, пухлый, короткопалый, с неизменным кожаным портфелем под мышкой.

– А ты, князь, проходи в гостиную первым, – сказал ему Распутин, – приготовь там место для всех нас.

Андронников все понял, сделал жест полковнику, стоявшему около вешалки с тяжелым осетром в руках, щеки полковника от натуги были бурыми… Он незамедлительно проследовал за Андронниковым в гостиную.

– Прошу, прошу, господа хорошие, – радушно пригласил гостей Распутин, – чувствуйте себя как дома. У меня здесь все чувствуют себя как дома.

– Сразу видно радушного хозяина, – лучась улыбкой, произнес Хвостов.

– Проходьте, проходьте! В гостиную, где князь с Дуняшкой уже расставляют еду и выпивку. А хотите – в мою комнату! У меня, правда, роскошных кабинетов нет, кабинет мой там, где я, где ем, где иногда пишу мои просьбишки, – словом, там, где я нахожусь…

– Да вам и не нужен кабинет, Григорий Ефимович, – добродушно молвил министр, – вы человек иного склада, некабинетного. Тем вы и хороши, так сказать. А прихожая у вас… – Хвостов неспешно огляделся. – Как зала в царском дворце. Высота потолков, площадь, объемы… – Гость двумя руками попытался обхватить пространство.

– Дак у меня же иной раз человек двести собирается, – похвалился Распутин, – всем что-то нужно. Я им тут и самовар выставляю, и баранки, в блюде – черный хлеб, чтоб знали крестьянскую еду, отдельно – капусту и картошку. Кто хочет – всегда может подкрепиться. Не брезгуют даже генералы.

– Генералы – тоже люди, – сказал Белецкий, – та же кровь, та же головная боль, для них – та же погода на улице. – Затем Белецкий неожиданно перевел разговор в другое русло: – Скажите, Григорий Ефимович, а отчего вы так не любите наших союзников, англичан и французов?

– Кого же я в таком разе люблю?

– Немцев.

– Ну что тебе сказать на это, милый? – Распутин задумчиво поскреб пальцами щеку.

– Что хотите сказать, то и говорите, дорогой Григорий Ефимович. Что есть в голове… Без всякой подготовки. Просто интересно знать ваше мнение.

– Ишь какой шустрый, – усмехнулся Распутин. – Однако!

– Ну, если не хотите отвечать – не отвечайте, Григорий Ефимович. – Белецкий сделал вид, что смутился.

– Не могу я любить французов, никак не могу и не хочу, – подумав, проговорил Распутин, – потому что знаю: они тоже не могут полюбить меня. Они – республиканцы и революционеры. – Распутин постарался очень тщательно выговорить слова «республиканцы» и «революционеры», они были очень трудны для его языка. – Я им кажусь, надо полагать, очень смешным… А какой же я смешной? Я могу работать только с монархистами. – Он помахал перед собою рукой, соображая, подбирая слова – подобные речи давались Распутину с трудом. – А монархисты, они никогда не должны воевать между собой, должны уживаться друг с другом. В России властвует царь, в Германии – кайзер, если по-нашему, то тоже царь; что там монархия, что тут монархия, а монархия с монархией не имеет права воевать… Поэтому Россия должна как можно скорее помириться с Германией.

– Вы это говорили и государю, Григорий Ефимович? – Хвостов сощурился: он знал точку зрения, бытующую и в обществе, и в народе, и в сферах, которые принято считать правительственными: война должна быть доведена до победного конца, разговоры о мире считались пораженческими, за такие разговоры полиция бесцеремонно загребала людей и определяла в кутузку.

В Петрограде на этот день сидело несколько десятков рабочих с крупных заводов, мешочников из Вологодской и Архангельской губерний, мещан с питерских окраин и пьяниц. Алкоголиков было больше всего в кутузках, пьяницы почему-то особенно не любили царя, войну с немцами и требовали мира.

– Да, сказал это и папе. – Распутин кивком головы подтвердил собственные слова – ему показалось, что он говорит слишком неубедительно, к словам требуется еще что-то, недовольно отвернулся от Хвостова.

– И что же в ответ государь?

– Отмолчался. – Распутин почесал пальцами лохматую голову, потом пригладил волосы и произнес с огорчением: – Отмолчался и больше не стал говорить на эту тему. – «Старец» сделал рукой приглашающее движение. – Небось князь этот, грузинчик, уже там распорядился?

– Андронников – мужчина расторопный, – похвалил Побирушку Хвостов, – в самый раз для таких дел.

– Тогда к столу, господа. – Распутин двинулся было в залу, но вдруг остановился и косо глянул на Белецкого: – А ты чего, милый, молчишь? Задал вопрос, получил ответ и завязал губы тряпочкой?

Белецкий от неожиданности даже вздрогнул. Ответил уклончиво мягким, вкрадчивым голосом:

– Думаю, Григорий Ефимович!

– «Думаю», – передразнил Белецкого Распутин, покривился лицом. – Знаю я, о чем ты думаешь!

Белецкий еще раз вздрогнул: ему показалось, что Распутин читает его мысли, – а Белецкий, оглядывая распутинскую прихожую, думал о том, что неплохо бы составить список генералов и важных чиновников, бывающих здесь, – ведь они приходят на Гороховую не из любви к этому неряшливому, пахнущему жареными семечками, кислыми огурцами и дегтем «старцу», они приходят со взятками и просьбами продвинуть их по службе – точно так же, как Распутин продвинул его с Хвостовым.

Но что положено цезарю – не положено быку, что дозволено Хвостову с Белецким – не дозволено какому-нибудь обедневшему помещику из-под Воронежа по фамилии Голопупов или чиновнику Департамента железных дорог Живоглотову.

– Действительно, думаю, – поспешил прервать опасную паузу Белецкий, – о том, как хороша жизнь, угодная Господу Богу.

– За Бога не прячься! – сурово произнес Распутин. – И за мной и моими клиентами не следи! Понял, милый?

Нет, он и впрямь был всевидящим, читал чужие мысли, напрягался лицом, потел и обязательно проникал внутрь человека, которого хотел вывернуть наизнанку.

– Обижаете, Григорий Ефимович, – дрогнувшим голосом проговорил Белецкий. – Я за вами никогда не следил Я вас охранял. И продолжаю охранять.

– Не будем пререкаться, я все сказал, милый. – Распутин вновь сделал приглашающий жест: – В залу прошу!

Хвостов отметил, что в большой темноватой прихожей Распутина, на столе, стояло оловянное блюдо с вареным, в мундире, картофелем и рядом, по одну сторону от блюда – миска с огурцами, по другую – большой лоток с нечерствеющим подовым хлебом, подумал невольно, что, если бы не принесенная икра с осетром, Распутин так бы и угощал их хлебом, огурцами да картошкой в мундире.

Картошка в зале действительно стояла – в аккуратном стеклянном судке, украшенном сказочными вензелями, виньетками и гербами несуществующих князей и рыцарей, и хлеб был, но не тот, который они привезли с собой, – подовый, мягкий, с вкусным духом, заглушающим запах, идущий от Распутина, а вот огурцов не было, вместо них на столе стояло большое блюдо со сливочно-белой, присыпанной укропным семенем капустой. Капуста была крупно порублена, навалена в блюдо горкой, а в середине, будто сахарная голова, возвышался крупный кочан.

– Вот это по-русски, – не выдержав, воскликнул Хвостов, – по-нашенски!


– Да, не как у барев, – согласился Распутин. – Барева так не едят! Давайте, милые, перекусим чем Бог послал. – Распутин перекрестился, поклонился большому образу Спасителя, висящему в углу, потом перекрестил стол, добавил: – И тем, что вы принесли. Дунь! – крикнул он кухарке. – Принеси-ка нам кое-чего из того, что я покупал в «старых винах».

– Счас, – весело отозвалась та и по-птичьи легко понеслась в кладовку.

«Во баба, – грубо подумал Хвостов, посмотрел вслед Дуняшке. – Задница – как кусок сала, на ходу дрожит, будто холодец. Недаром говорят, что у русских бабех – самые большие в мире задницы: утром хлопнешь по заднице рукой, она трясется до обеда, словно сальный курдюк у барана».

– Алексей Николаевич! – позвал Хвостова Распутин. – Милый, не о том думаешь!

– А что! Об этом думать приятно. – Полное тело Хвостова колыхнулось от тихого прочувственного смешка – Все мы на этом свете – грешники

За стол сели не сразу – минут через десять. Постояли у окна, полюбовались Петроградом, мостовой, прохожими и пролетками, за это время Дуняшка, которой помогал Андронников, довела стол до ума. Андронников почти не выпускал из рук своего роскошного кожаного портфеля, когда же тот очень мешал, клал на стул рядом; перемещаясь же по зале в другое место, обязательно подхватывал портфель, определял на стул в другом месте – так, чтобы тот и виден был, и бежать до него было недалеко.

– Чего ты в нем держишь? – поинтересовался Распутин. – Доносы, что ль?

Андронников вспыхнул щеками, но Распутину ничего не ответил – мотнул только головой да пальцем нарисовал в воздухе замысловатый кудрявый вензель, потом подхватил портфель и крепко прижал его к себе.

– Ничего не держит, – сказал Белецкий. – Однажды мы положили глаз на этот портфель, решили посмотреть, что там хранится, вдруг действительно важные государственные бумаги либо еще что-нибудь, касающееся царя и общества… И что же, вы думаете, там оказалось?

– Ничего, – сказал Распутин и хмыкнул.

– Совершенно верно – ничего. Несколько пакетов туалетной бумаги, старые газеты, да в отдельной коробочке – нитки, чтобы чистить зубы.

– И все?

– Все!

– Честный человек! – Распутин рассмеялся.

Белецкий боковым зрением, не поворачивая головы, следил за Хвостовым: как же тот среагирует на рассказ о Побирушке? Хвостов молчал. Во-первых, Побирушка ему был нужен, во-вторых, Андронников раньше всех в Петрограде принес ему весть о том, что он стал министром, – поскребся в дверь аж в половине шестого утра, протянул в дверную щель букет цветов. Такие вещи надо ценить.

Андронников косо глянул на Белецкого, еще более попунцовел своими полными щеками и что было силы прижал портфель к себе.

Разговор за столом снова коснулся Германии.

– Была бы моя воля, я бы приказал русским парням брать девушек из немецких колоний. Лучше немок жен нет. И быть не может… – Распутин понимал, что сидящие здесь люди обязательно проведут параллель с царской семьей, с Николаем Вторым и Александрой Федоровной, он вел разговор в опасной близости с запретной темой – казалось, сверни чуть-чуть в сторону, сделай маленький шажок вбок – и окажешься на тропе, по которой идти очень скользко, но «старец» шел аккуратно и этого шажка не делал. – Я знаю несколько таких браков среди крестьян. Все эти браки счастливые.

– И чем же хороша жена-немка для русского крестьянина, Григорий Ефимович? – спросил Хвостов, отрезая себе внушительный кусок осетрины и сдабривая его хреном.

– Насчет жены-немки вот что скажу, милый… Русский крестьянин бывает рад, если приводит в дом немку. В таком разе он может не беспокоиться, в доме, в хозяйстве у него всегда будет порядок и достаток. Тесть будет гордиться такой снохой и неустанно расхваливать ее перед соседями. Ачистюли они какие, а? Не найти таких более…

– Верно, чистюли они отменные, – подтвердил Хвостов. – Сам видел. В Нижегородской губернии немцев, конечно, меньше, чем в Саратовской, но они есть. Я бывал в их колониях. Образцовые колонии, замечу, люди одеты добротно, обуты и сыты, много земледельческих машин.

– Во, еще один резон за немцев – земледельческие машины. Где большинство этих машин, скажите, производится?

– В Германии, – сказал Белецкий.

– Во – в Германии! Германского, значит, происхождения. Умный народ эти немцы… А мы с ними воюем. Я – за немедленный мир с немцами. Пусть он даже будет нам невыгоден… Но война – еще невыгоднее. Она хуже самого невыгодного мира. Война – это беда для России, она разорит всех нас. А мир позволит России окрепнуть. Когда Россия окрепнет, тогда можно будет пересмотреть всякие мирные условия, даже самые невыгодные, и то, что невыгодно, – вычеркнуть.

– Не боитесь, что государь обидится на вас за такие речи? – спросил Хвостов. – А, Григорий Ефимович?

– Не боюсь. Я папе об этом в лицо говорил несколько раз. И вообще я никого и ничего не боюсь. Я ничего плохого ни для России, ни для Германии не хочу. Никто не имеет права уничтожать человеческую жизнь, только Бог! – Распутин, глядя на Хвостова, также отрезал себе большой кусок осетрины, вилкой подцепил щепотку хрена, размазал, сохраняя на лице напряженное выражение. – Существуют люди, которые занимаются посредничеством в денежных делах, в продаже домов и земель… Я тоже хочу быть посредником. Только в заключении мира.

– А не было ль у вас, Григорий Ефимович, в роду кого-нибудь из немцев? – не выдержав, спросил Хвостов. Он задал вопрос, который вертелся на языке у Белецкого, но Белецкий молчал, он вообще вряд ли когда задал бы этот вопрос, был осторожен, хитер.

– Что, считаешь, я больно о них пекусь? Нет, не пекусь. Русский мужик, кстати, привык к немецким товарам, и ему наплевать, ведем мы войну с германцами или, напротив, дружим и целуемся взасос, – ему главное, чтоб товары были… Немецкие товары – без подвоха, если немец говорит, что товар хороший, – ему можно верить, он не обманывает. А сейчас этих товаров нет. И пока идет война – не будет. Кто их в таком разе произведет? Наши заводы? Не сумеют. В результате русский мужик будет недоволен, на папу начнет косо смотреть, волнения начнутся… Хорошо ли это для России? Плохо это для России. Очень плохо.

Распутин подливал гостям водки, делал это сам, следил, чтобы стопки их не пустовали, себе же наливал мадеру, причмокивал языком. Бутылку он прикончил скоро, хлопнул в ладоши, подзывая к себе Дуняшку:

– Еще, девка, достань мадеры!

– Зачем куда-то идти, доставать? – Хвостов маслеными глазами окинул Дуняшку с головы до ног. – В корзине все есть, мы принесли…

– Ты в моем доме не командуй! – трезво и жестко, на «ты», произнес Распутин, скосил глаза на Дуняшку: – А ну, живо!

Дуняшка шустро слетала в кладовку, принесла бутылку. Распутин налил себе в стакан мадеры, отхлебнул чуть вина и закрыл глаза от наслаждения.

Хвостов молчал.

– Теперь о том, были ль у меня в роду немцы. – «Старец» сладко почмокал губами. – Не было, сударь мой! И вообще в Сибири я немцев не встречал. Может, они где и есть, но только не у нас, не в Тобольской губернии…

– На Алтае, среди кержацких поселений, есть несколько мелких колоний, – сказал Белецкий. Ему, как бывшему директору Департамента полиции, положено было знать то, чего не знали другие, в частности сидящие за столом.

Хвостов одобрительно улыбнулся.

– Может быть, на Алтае и есть, но Алтай, как я ведаю, – это не Сибирь.

Белецкий вежливо промолчал, не стал объяснять «старцу», где находится Алтай. Хвостов промолчал тоже.

– А ты меня поддерживай, – сказал Распутин в конце обеда Хвостову, – чем больше ты меня будешь поддерживать, тем тебе, милый, жить будеть лучше. Просьбишки мои исполняй. – Распутин отвернулся в сторону и не заметил, как легкая недовольная тень пробежала по лицу министра. Хвостов не удержался, предупреждающе кашлянул, поправил на себе галстук – не привык еще к таким речам. Распутин на его кашель не обратил никакого внимания. – А просьбишки у меня всякие могут быть, – сказал он. – Иногда неожиданные.

– Я думаю, мы найдем общий язык, Григорий Ефимович, – сказал Хвостов.

– Вот и хорошо, – добродушно заключил Распутин, выдернул из бороды кусок осетрового хрящика, повертел перед глазами. – Вот рыба удивительная, всю можно съесть, от глаз до хвоста – никакого мусора не будет, все идет в дело. Редчайшее творение природы. Ну ладно, господа хорошие. – Распутин зевнул и красноречиво похлопал ладонью по рту. – Пора, как говорится…

– Пора и честь знать. – Хвостов, усмехнувшись, поднялся.

– Я этого не говорил. – Распутин хитро сощурился, снова зевнул и гулко хлопнул по рту. – Чтоб держать свой организм в порядке, днем надо обязательно спать. Хотя бы немного. Два раза по тридцать минут – и тогда сердце до самой старости будет молодым. И хвори будут допекать меньше.

Из-за Хвостова выдвинулся рдеющий щеками Андронни-ков. Выпив, он преобразился, волосы на голове сбились в жирный колтун, на плечах лежал слой перхоти. Свой неизменный кожаный портфель он продолжал крепко прижимать к животу.

– Григорий Ефимович, у меня к вам есть дело, – сказал он. – Прошу тет-а-тет!

– Чего это такое, твой тет на тет? Слишком мудрено говоришь. По-французски, что ль?

– Ну, наедине, значит…

– А при всех нельзя? У нас секретов нет.

– При всех можно, но лучше с глазу на глаз.

– Ладно. – Распутин показал пальцами на боковую комнату: – Ныряй туда, я сейчас приду.

Распутин провел Хвостова с Белецким в прихожую, сам вернулся к Андронникову.

– Ну что у тебя за тайные дела?

Андронников молча расстегнул пиджак, залез в глубокий внутренний карман и достал оттуда увесистую пачку денег, протянул Распутину. Тот взял деньги, согнул пачку на манер гребешка, так, чтобы был виден срез каждой купюры, прошелся большим пальцем по боковине пачки. Купюры были новые, каждая достоинством в десять рублей, они зашелестели с вкусным хрустящим звуком.

– Обещанная плата, я так понимаю, – произнес Распутин без особого удивления в голосе.

– Министерство внутренних дел будет отныне каждый месяц выплачивать вам по три тысячи рублей. В два приема, по полторы тысячи рублей каждый раз, – сказал Побирушка важно. – Здесь полторы тысячи… Пересчитайте, Григорий Ефимович!

– А чего их пересчитывать? Я тебе, милок, верю. – Распутин сунул пачку в карман штанов и пошел в прихожую провожать гостей.

Андронников был разочарован: слишком уж равнодушно отнесся Распутин к крупной сумме, которую получил, на эти деньги можно ведь было перевернуть половину мира, сам Андронников, который таких денег не имел, относился к ним по-иному. Он почувствовал, как у него начали мелко подрагивать ноги – то ли от досады, то ли от обиды, что деньги эти достались не ему, во рту сделалось сухо и горько.

– Князь, где ты? – выкрикнул Распутин из прихожей. – Чего телишься?

Слов Распутин не выбирал, говорил то, что возникало у него на уме, а возникнув, тут же перепрыгивало на язык, более того – Распутин предпочитал разговаривать с родовитыми людьми так, как разговаривают с дворниками, извозчиками и попрошайками. Поэтому Андронникову надлежало терпеть.

– Ты это, милый человек… – Распутин взял Хвостова за пуговицу плаща. – Ты про Илиодорку не забудь. Ты обещал…

– Илиодор никогда больше не возникнет на вашем горизонте, Григорий Ефимович. – В голосе Хвостова зазвучали торжественные нотки. – С ним – все, покончено! Считайте, что Илиодора больше нет!

– Так-то оно так, но недавно он все-таки возник у меня на горизонте – целую цидулю прислал. Из-за бугра.

– Больше не пришлет, – успокоил Распутина Хвостов, – а если пришлет, то мы его живо… – Он приложил кулак к кулаку, сделал одним кулаком движение в одну сторону, другим в другую, так обычно скручивают голову курице. – Был Илиодор – и не станет его!

– Ну тогда ладно. – Распутин в третий раз выразительно похлопал ладонью по рту, ему хотелось спать. – А то будет очень неприятно, если он снова всплывет.

Гости ушли. Распутин скинул мягкие, на гибкой спилковой подошве, туфли, сбросил носки, босиком прошлепал в спальню. Дуняшка метнулась следом:

– Я вам нужна, Григорий Ефимович?

– Ты мне всегда нужна. Но только не сейчас.

– Я хочу на улицу выбежать.

– Выбежи, выбежи, – сонным, слабеющим голосом разрешил Распутин, пожевал губами, отплюнулся от волоса, залезшего ему в рот. Борода его косо задралась вверх.

– А кто это был?

– Как кто? Дед Пихто! Министр внутренних дел всея Руси и его товарищ – заместитель, бишь…

– А шустрый, с портфелем?

– Андронников? Это князь… А в общем – пустое место. Обыкновенный доносчик. Что, понравился? – Распутин придавил головой подушку и громко всхрапнул. Но тем не менее он нашел силы спросить сквозь сон: – Хошь, замуж выдам?

– Да вы что, Григорий Ефимович! Замуж? Никогда!


Вечером Распутин на моторе поехал к Ольге Николаевне Батишевой. У дверей ее квартиры немного потоптался, оглянулся, словно боялся, что его засекут здесь, дернул колечко звонка. Из раскрывшихся дверей квартиры на него дохнуло приятным сухим теплом. Ольга Николаевна появилась в проеме двери, проговорила неверяще:

– Вы?

– Я, голубушка… – Распутин с неожиданным смущением, которое, впрочем, было воровским, склонил голову набок. – Дозволь войти.

– Пожалуйста. – Батищева посторонилась, пропуская Распутина в квартиру.

– Скажи, милая, я ничем в прошлый раз тебя не обидел?

– Абсолютно ничем.

– Не то ведь как бывает – бросишь нечаянное словцо, а оно, глядь, и ранит больно… А я не хотел обидеть тебя, голубушка Ольга Николаевна. Если что-то и было, то случайно!

– А вы ничем меня и не обидели, Григорий Ефимович.

– Слишком уж рано покинула ты меня в прошлый раз. – Распутин почувствовал, что изнутри к горлу подползает сладкое тепло – больно уж желанна оказалась для него эта красивая женщина, он сделал шаг к ней, Ольга Николаевна отступила от него на шаг, и Распутин с огорчением проговорил: – Да ты боишься меня!

– Иногда – да, – призналась Ольга Николаевна. Монашенкой себя Ольга Николаевна не считала, хотя мужу своему была верна, но жизнь есть жизнь, в жизни ведь всякое бывает.

И все равно существовали некие рамки, пределы, через которые она никогда не переступала и не сможет переступить.

– Напрасно, – с огорчением произнес Распутин, подумал, что всех бы дам своих, которые обнимают его ноги, прижимаются к сапогам и шепчут ласковые слова, он променял бы на одну Ольгу Николаевну – она стоит их всех. – Напрасно ты боишься меня. Может быть, чаем напоишь, голубушка?

– Извините, Григорий Ефимович, я должна сейчас уйти, а чаем вас напоит прислуга.

Распутин сощурился:

– Прогоняешь, значит?

– Полноте, Григорий Ефимович. Просто мне надо отлучиться к матери на Васильевский остров.

– Васин остров – это недалеко. – Распутин называл Васильевский остров по-своему, по-простонародному – иногда он специально подчеркивал свое «народное» происхождение, и взгляд его делался совсем светлым, почти прозрачным от гордости: вот, мол, куда может сигануть обычный мужик из сибирской глубинки. – Хочешь, я подвезу тебя на моторе?

– Нет, нет. – Ольга Николаевна отступила от Распутина еще на шаг. – Не надо.

«Старцу» огнем обожгло лицо, он задышал тяжело, жалобно:

– Как же так, голубушка, я к тебе приехал в гости, а ты…

– Глаша! – выкрикнула Ольга Николаевна в глубину квартиры.

В ответ на выкрик раздались стремительные шаги, и в прихожей появилась полная женщина с маленькой горделивой головой и черными, хорошо заметными на лице усиками; потеребив усики пальцами, она певуче поздоровалась с Распутиным.

– Это Григорий Ефимович Распутин, человек в Петрограде известный, – сказала Ольга Николаевна, взяла Глашу за руку. – Напои, пожалуйста, гостя самым лучшим чаем, подай на стол, что у нас есть… Угости рыбой. Григорий Ефимович очень любит рыбу. Принеси бутылку мадеры. Григорий Ефимович обожает это вино. В общем, развлеки гостя.

– Слушаюсь! – Толстушка сделала аккуратный, насколько позволяла комплекция, книксен.

Распутину стало обидно – шевельнулось в нем что-то раздавленное, слезное, обдало глотку теплой горечью, он невольно почувствовал себя обманутым и расстроился, будто ребенок, красноречиво помотал рукой в воздухе:

– Зачем же со мной так, голубушка… – Он хотел сказать что-то еще, но слов не подобрал – слова, так легко и ладно соскальзывающие у него с языка, неожиданно исчезли, растаяли в организме, на языке было пусто. Распутин от обиды чуть не застонал, махнул рукой слепо: – Ах, голубушка, голубушка…

– Извините, Григорий Ефимович, но так все сложилось. Дела!

– Дела, дела… Помрем, а всех дел не переделаем, их все равно будет больше, чем нас.

– Еще раз извините!

Сгорбившись, как-то разом осунувшись, постарев, Распутин повернулся к двери, двинулся к ней; взявшись за ручку, остановился, пробормотал обиженно:

– Не надо бы так со мною, Ольга Николаевна! Я ведь живой человек, и я еще очень многое могу на этом свете. – Он хотел было объяснить этой женщине, что именно может, но на языке не было ни единого слова, он был чист, гол, и вот что плохо: отказывался язык работать – Ольга Николаевна словно бы заворожила его, загипнотизировала, как гадюка гипнотизирует птицу. Распутин, противясь этому гипнозу, лишь ошалело крутил головой да что-то немо мычал про себя.

Он не понимал, что с ним происходит. А происходила вещь простая: Распутин не привык, чтобы ему отказывали, привык к повиновению, он почти не слышал слова «нет», а здесь ему сказали: «Нет», он столкнулся с отказом и растерялся, сник, внутри у него царили смятение, немота, какая-то ребячья жалость к самому себе, еще что-то незнакомое, противное. Он сам не нравился себе и прекрасно понимал, что такой он вряд ли нравится и Ольге Николаевне.

В следующий миг Распутин ощутил, что к нему вернулась речь, он тяжело вздохнул и сказал Ольге Николаевне:

– И все-таки, голубушка, позволь мне наведаться к тебе еще раз.

– Ради бога, – холодно разрешила Ольга Николаевна.


Прасковья Федоровна всегда приезжала из Сибири с «предварительным уведомлением» – себя преподносила как некое послание, хотя что такое «предварительное уведомление» в почтовых делах той поры, никто не знает, письма и посылки шли безо всякого «предварительного уведомления»; впрочем, по желанию можно было иметь и уведомление: почта уведомляла отправителя, дошло его письмо до адресата или нет. Нужно было только заплатить за это деньги…

На этот раз Прасковья Федоровна прикатила безо всякого «предварительного» – ранним утром в доме на Гороховой, на третьем этаже, в квартире номер двадцать раздался резкий, хриплый звонок в дверь.

Дуняшка, чертыхаясь, хлопая по рту ладошкой, поднялась с топчана, на котором спала, и выкатилась в прихожую.

– И кого это черт принес в такую рань? Чтоб ни дна тебе, ни покрышки! – Остановилась перед дверью, выкрикнула что было силы, не боясь разбудить Распутина, спавшего в глубине квартиры, – тот на крики обычно не обращал никакого внимания, спал всегда, как мертвый, а в этот час – особенно: – Нету Григория Ефимовича дома! Не-ту!

В дверь снова раздался требовательный, хриплый звонок.

– Ну! – разъярилась Дуняшка, с грохотом выбила тяжелую щеколду из паза, замерла на секунду и заулыбалась радостно, от уха до уха: – Тетя Параша!

– Я, голубка. – Прасковья Федоровна Распутина выставила перед собой руку с ивовым лукошком, полным крупных синеватых яиц. – Во! – сказала она торжествующе. – Утиные! Из самой Сибири привезла!

– Да у нас своих полно, тетя Параша! И в магазинах, и на рынке.

– У вас, говорят, яйца с гнилью, с червяками. Такой слух прошел в Тобольской губернии. Поэтому я привезла свежие, без всяких червяков. Яйца-то Ефимыч потребляет регулярно?

– У нас яйца по-другому зовут, тетя Параша. – Дуняшка потупилась. – Неприличное, говорят, это слово – «яйцо».

– Неприличное? Как это? – Прасковья Федоровна сдула пот с верхней губы. – Может быть, и неприлично, хотя все, что создано природой, – прилично.

– Вот и Григорий Ефимович так говорит.

Прасковья Федоровна с ехидцей сощурила глаза, поинтересовалась:

– И как же у вас зовут яйца?

– Куриные фрукты.

Гостья громко, раскачиваясь всем телом, захохотала. Приподняла корзину.

– А это, значит, будут фрукты утиные?

– Похоже, так.

– Вона! – восхищенно произнесла Прасковья Федоровна, стерла с глаз мелкие слезки. – А где мой любезный-разлюбезный?

– Спит еще. Рано.

– Рано? Посмотрели бы на него деревенские мужики – разом бы ноги со всей амуницией выдрали. Рано! – Она ткнула корзину Дуняшке: – Держи! – Лицо Прасковьи Федоровны раскрылось в презрительной улыбке. – Фрукты! Ты смотри в дерене об этом не скажи – разом опозоришься!

Дуняшка, подхватив корзину, унеслась с ней на кухню, а Прасковья Федоровна опустилась в прихожей на диванчик, обитый вытертой немаркой тканью, подперла рукой подбородок.

– Ты чего, тетя Параша? – воззрилась на нее выглянувшая из кухни Дуняшка. – Ну будто чужая!

– Да я небось и стала моему Ефимычу чужой. При живом муже – невесть что. То ли жена, то ли приживалка, то ли переселенка. Он тут, я там, концы с концами не сходятся.

– Ох-ох-ох, тетя Параша! – Дуняшка подперла бока кулаками. – Да он о тебе каждый день по нескольку раз вспоминает.

– Каждый, ага. – Прасковья Федоровна отерла глаза рукой. – Держи карман шире! При всем том, что в Петрограде столько баб. Так я тебе и поверила.

– Хочешь, побожусь?

– Не надо. – Голос у Прасковьи Федоровны помягчел: всё-таки приятно, что муж вспоминает о ней… Хотя она и не верила в это. Но Дуняшка – родственница, а родственники не должны врать.

– Пойдем на кухню, не сиди тут, тетя Параша. Я тебя кофеем угошу.

– Кхе! – крякнула тетя Параша. – Совсем барами заделались на этом кофее! Я тут Ефимычу рыбки обской еще немного привезла, сырка вяленого.

– Это он любит. На рыбу Григорий Ефимович молится, за нашу, чалдонскую – тем более от рыбы он не откажется.

– Попробовал бы отказаться! – Прасковья Федоровна была настроена агрессивно. Дуняшка в очередной раз округлила глаза; с чего это тетка Параша стала такой? Ведь всегда она была женщиной добродушной, ленивой, охочей до ласкового слова и слов этих при случае не жалеющей, независтливой, никогда не поднимавшей головы, не повышавшей голоса – и вдруг в ней появилась некая злобная настырность, нечто такое, чему Дуняшка даже не могла подобрать слова. – Живо бы половины бороды лишился!

– Тетя Параша!.. – воскликнула Дуняшка и замолчала: говорить что-либо Прасковье Федоровне было бесполезно, и Дуняшка сникла огорченно.

– Ну, я тетя Параша! С самого утра, еще с поезда, тетя Параша! А ты, Дуняша, смотрю, здорово разожралась на городских харчах, задница такая, что ни в один трамвай, наверное, уже не влезает! А?

Дуняша вспыхнула, отвернулась от Прасковьи Федоровны с гневно загоревшимися, бурыми щеками.

– Тетя Параша!

– Что ты заладила: «тетя Параша» да «тетя Параша»! Ладно, веди в свою кухню, пои кофеем!

Минут через пятнадцать на кухню заглянул мятый, непроспавшийся, с мутными красными глазами Распутин. Завязки кальсон волочились за ним по полу, попадали под подошвы галош. Распутин зевнул, с громким хрустом поскреб пальцами затылок, спросил лениво:

– Ты?

– Я!

Распутин прошел к столу, взял с тарелки сушку, с треском раздавил ее, обломок кинул себе в рот, пососал.

– А чего приехала?

Прасковья Федорозна вскинулась на табуретке, сощурила жестоко глаза, словно бы собиралась стрелять в мужа своего из ружья.

– Чего приехала, чего приехала… Надо – и приехала. Деньги кончились!

– А-а, – равнодушно протянул Распутин, подумал о том, что хорошо, в доме у него никакая актрисуля не ночует, сегодняшнюю ночь он спал один, выплюнул огрызок баранки в помойное ведро. Пожаловался: – Зубы чегой-то болят.

– Пить надо меньше! – рубанула наотмашь Прасковья Федоровна.

– Денег я тебе дам, – сказал Распутин. – Долго намерена пробыть в Петрограде?

– Сколько надо, столько и пробуду.

– Ну, чисто собака, – покачал головой Распутин без всякого удивления, развернулся, направляясь к двери. – Сон прервала… Пойду досыпать.

Днем он застукал Прасковью Федоровну за странным занятием: супруга его тщательно обследовала обои на стенах, отколупывала края, пальцами простукивала переборки, сопела.

– Ты чего? – заинтересованно остановился около жены Распутин.

– Деньги ищу! Пытаюсь определить, куда ты их прячешь?

– Как куда? В карман. В крайнем случае – в банк.

– В банку, в банку, – дразнясь, просипела Прасковья Федоровна, – в склянку с железной крышкой. А по мне, ты должен был спрятать их под обои. Расстелить по стене по одной штуке и прикрыть сверху бумагой. Умные люди поступают так.

Распутин фыркнул и пошел к себе в комнату – полежать. Чувствовал, мозжила, перемещаясь с места на место, боль, подпорченное вином сердце осекалось, дыхание пропадало. На ходу он проговорил равнодушно:

– Ну, ищи, ищи!

Прасковья Федоровна переместилась на пол, стала простукивать паркетины, плинтусы, порожки, набитые под двери, чтобы не дуло, извозила себе все коленки, юбку превратила в старую грязную тряпку, но ничего не нашла.

Распутин первый раз видел жену такой: никогда Прасковья Федоровна не была злобной, нахрапистой, ущербной, не трясла щеками и не сорила на полу седеющим, легким, как пух, волосом.

– Чего это с тобой произошло? – спросил он, поспав немного и снова выглянув в прихожую. – Какая муха тебя укусила?

– Какая, какая… – пробурчала та сипло – едва приехала в Петроград, как голос у нее сел, стал дырявым. – Сейчас как звездану ножкой от табуретки!

– Ты чего? – опешил Распутин. – С цепи сорвалась? За что?

– За все! – обрезала Прасковья Федоровна. – За то, что жизнь мою испоганил. Ко мне купец первой гильдии Тарабукин из Тюмени сватался, а я ему отказала…

– Во баба! – не удержался Распутин, вытянул перед собой руку, крепко сжатую в кулак, прикидывая, опечатать жену этим кулаком или подождать, вздохнул расстроенно и разжал кулак. – Дура! И где сейчас твой этот… Буртабукин?

– Не знаю. – Губы у Прасковьи Федоровны плаксиво скривились.

– И никто не знает. А я всей России известен! – Распутин крякнул и с досадой скривил влажные яркие губы. – Это из-за Табурубукина ты мне с брачком досталась? Он ошельмовал?

– С каким брачком?

– Да проткнутая! С дефектом. А? Ну, купец, ну, купец! – Распутин вытащил руку из кармана и снова сжал ее в кулак. – Найду ведь я тебя, Корубукукин, козлом у меня скакать будешь! Зажарю на сковородке, как налима. В навоз превращу! На корм лягушкам отдам!

– Э! – придя в себя, отмахнулась от мужа Прасковья Федоровна, поползла по полу дальше, постукивая по нему костяшками пальцев, ногтями, кулаком, наклоняя низко голову, прислушиваясь – а вдруг под полом что-то звякнет, паркетина стукнет о крышку металлического ларца, набитого золотыми монетами, или из-под половицы выкатится сверкучий камешек бриллиант?

Но нет, ничего пока не звякало, не выскакивало. К вечеру Прасковья Федоровна совсем обнаглела: стала расспрашивать Распутина, куда это он собирается, зачем намасливает голову и костяным гребешком вспушивает, расчесывает бороду? Распутин чуть не задохнулся от злого, наполнившего грудь холода.

– А твое какое дело? – рявкнул он на жену.

– Как какое? Я ведь – мужняя жена! Венчанная, между прочим.

– Ты – лярва, ты – хапуга, ты – кусочница! – начал яростно выкрикивать Распутин ей в лицо. – Ты даже не представляешь, кто ты есть!

– Я не представляю?

– Ты! – Распутин повертел перед собою кулаком и прицелился Прасковье Федоровне в глаз.

Та поспешно отступила от мужа – хоть и была она грузнее и мясистее мужа, и мышцы имела накачанные, а тот был сильнее ее и жилистее. Оскорбительные слова Распутина ее никак не задели, а вот кулак подействовал устрашающе. Прасковья Федоровна отступила от мужа еще на шаг.

Распутин уловил момент, схватил супругу за плечи, развернул ее на сто восемьдесят градусов, лицом к двери, и что было силы двинул коленом под зад.

– Поезжай, откуда приехала! Возвращайся домой!

Прасковья Федоровна закудахтала, затрепыхала руками, будто крыльями, понеслась к выходу, на лету увертываясь от твердых предметов, стремящихся угодить ей в живот, под самый дых, от стола, двух стульев с тяжелыми прямоугольными спинками, от тумбочки, на которой стояла бронзовая ваза, подаренная одной из поклонниц, и галошницы.

Перед самой дверью распласталась на грязном резиновом коврике, взбила столб пыли. Молча поднялась, тупо глянула на Распутина, на лице ее появилось выражение покорности и некоего удивления – она словно бы была изумлена собственным бунтом, выступлением против жилистого, выносливого мужа. Распутин отряхнул ладони и пробормотал удовлетворенно:

– Давно бы так. – Прикрикнул: – Собирайся! Завтра же покатишь обратно в Покровское!

Прасковья Федоровна быстро, по-птичьи покорно закивала. Бунт кончился.

– Зачем хоть приезжала? – Распутин отряхнул пыль с роскошного плисового колена, которым двинул супругу под зад. – Неужто за деньгами?

– За деньгами. За ими.

– Дура! Телеграмму отбить не могла?

– Не могла! Тебя увидать захотелось.

Распутин поморщился.

– Пустое все это! – Засунул руку в карман, вытащил оттуда пачку денег – слипшиеся друг с другом сотенные, сложенные вдвое, кинул жене: – На!

Та на лету, ловко, будто циркач, поймала деньги, слюнявя пальцы, пересчитала купюры.

Всего денег было тысяча шестьсот рублей. Прасковья Федоровна в пояс поклонилась мужу:

– Спасибо те, родимый!

Назавтра она отбыла в Покровское.

Время шло быстро. Это один день, бывает, тянется нескончаемо долго, ни конца, ни края ему не видно, а когда дни складываются в месяцы, то получается – бежит время с ошеломляющей скоростью, не углядеть его и не угнаться за ним.

То, что где-то «за бугром» жил, дышал, существовал, перебивался с хлеба на воду Илиодор, раздражало Распутина. Раздражало и тревожило.

Он в деталях вспоминал, как на него напала с ржавым немецким тесаком Феония Гусева, до Гусевой еще были случаи, которым Распутин не придал значения, но они исходили от того же гнезда – Илиодорового, из тех же знойных царицынских мест, облюбованных когда-то иеромонахом.

Однажды Распутин задержался в «Вилле Роде» до утра – в ресторане было шумно, вкусно, громыхала музыка, пели цыгане, войной еще не пахло, со стороны казалось – Россия довольна своей жизнью, она сыта и весела, ничто не предвещает туч на небе. Возвращался Распутин из «Виллы», когда было уже светло, как днем, – довольный собою, сытый, с мечтательной улыбкой, которую он иногда прикрывал рукой, – у Распутина, человека в общем-то не знающего, что такое стыд, наступали моменты, когда он делался стеснительным, он начинал стесняться своей темной кожи, по-цыгански черной бороды, большого пористого носа, подточенных болезнью зубов, – с удовольствием разглядывал серые пустынные улицы Питера, сплевывал в открытое окно машины и показывал пальцем на слабую розовину, возникшую в небе на востоке:

– Завтра будет хорошая погода!

– Не завтра, Григорий Ефимович, а сегодня, – терпеливо поправлял его Симанович, склонял к «старцу» крупную напомаженную голову. – Вчера уже было. Наступило сегодня.

– Ничего себе попутчик. – Распутин чесал пальцами затылок, хмыкал и добродушно щурился, глядя на пустые каменные мостовые. – А что? Мы славно покутили!

– Скоро мы дойдем до того, что садиться будем за стол в пятницу вечером, а вылезать в четверг утром.

– Чего-то не понял. Как это?

– Очень просто. Вся неделя в кутеже: в пятницу сел, в следующий четверг встал – недели нет…

– Ох и язва же ты, Арон!

– Из-за вас в основном, Григорий Ефимович, и ради вас… Все тревожусь, все беспокоюсь.

– Интересно говоришь!

– Что?

– Интересно мысли склеивать умеешь. Сам себя повторяешь.

Машина шла по сумрачному, затихшему в этот ранний час Каменноостровскому проспекту, звук мотора стрелял в стены, взмывал вверх, оглушал, шофер у Распутина был лихой, молчаливый приятель Симановича, поляк Радзиевский, затянутый с макушки до пяток в кожу, в светлых, сработанных из толстого подошвенного спилка крагах, покрытых лаком, в таких же перчатках, надвинутых на самый локоть, – он знал машину, как иная кухарка свои сковородки, и любил скорость.

Распутину быстрая езда не нравилась, и он морщился, иногда тыкал Радзиевского кулаком в кожаную спину:

– Да не гони ты! Не гони! А то мы так вместо дома на собственные похороны приедем.

Радзиевский не отвечал Распутину и продолжал гнать машину, лишь спина его сгибалась, превращаясь в негодующий вопросительный знак.

Порою поляк набирал скорость просто непозволительную, оглушающую – шестьдесят километров в час.

Иногда же Распутин, наоборот, одобрительно хмыкал, приподнимался на сиденье:

– Эх, хорошо вот так, с ветерком, по-птичьи…

В конце Каменноостровского проспекта шофер словно бы что-то почувствовал, напрягся, согнулся за рулем больше обычного.

На проспект неожиданно выскочили несколько человек с тяжелыми поленьями в руках, наиболее ловким и сильным оказался голубоглазый мужик с казацкими пшеничными усами, крутоплечий, тонкий в талии, красивый, он широко размахнулся и швырнул полено в машину.

Шофер охнул, не веря тому, что видел, надавил рукою на клаксон, круто заложил руль влево, уходя от нападающего на середину мостовой, казак косо свалился назад, за обрез пространства, исчез, полено стукнулось о никелированный блестящий бампер, оставило в нем вмятину и отлетело в сторону.

В следующий миг перед автомобилем оказался еще один человек, плосколицый, белоглазый, с крупными чистыми зубами, он прыгнул на машину, не достал, также швырнул в автомобиль полено, то с грохотом врезалось в боковую стойку, потом отскочило на подножку и унеслось вниз, под колеса. Автомобиль наехал на него, приподнялся, завалился набок, некоторое время машина шла на двух колесах левой стороны, будто мотоцикл, автомобиль достало и третье полено, но и оно оказалось неопасным, а вот четвертое, которое держал в руках длиннорукий сильный малый в рабочей рубахе с костяными пуговицами, полетело прямо в ветровое стекло, в лицо Радзиевскому.

Этот малый был силен и быстр, как обезьяна, он держался отдельно от группы, вывалился из подворотни внезапно, гигантскими прыжками пронесся наперерез автомобилю, Радзиевский, понимая, что последний из нападавших – самый опасный, он, может быть, опаснее даже всей группы – сейчас ведь высадит поленом ветровое стекло, разорвет ему голову, до отказа выкрутил руль влево, пересек по косой мостовую, выскочил на тротуар, понесся по нему и не заметил, что впереди находится еще один человек. Вернее, заметил, но слишком поздно.

Это была женщина с низко повязанным на голове платком и большими испуганными глазами – то ли кухарка, то ли экономка, то ли уборщица, выскочившая на шум. Радзиевский не успел уйти от столкновения, машина боком зацепила женщину, отшвырнула ее назад.

Только после удара Радзиевский понял, что женщина не имела к нападавшим никакого отношения.

Радзиевский нажал на тормоз, автомобиль пошел юзом. Симанович прокричал поляку:

– Не останавливайся! Это покушение!

Шофер снова дал газ.

Последнее полено даже не попало в автомобиль, такой лихой маневр сделал Радзиевский. Одно было плохо – сбитая женщина. Случаев в Петербурге, когда сбивали людей, было не много. В конце проспекта Радзиевский притормозил. Лицо его было бледным, потным.

– Что делать? – спросил он у Симановича. – Мы же сбили человека!

Симанович вместо ответа лишь приподнял плечи, лицо его тоже было бледным и потным, словно бы он вместе с Радзиевским сидел за рулем автомобиля, крутил его, крепко вцепившись пальцами в лакированный круг, руки дрожали – он так же, как и поляк, не знал, что делать Глаза были ошалелые, плоские – такими плоскими, без глубины, бывают глаза, изменившиеся от испуга, когда в них ничего, кроме страха, нет. Глянул на Распутина. Тот был спокоен, темные выпуклые веки закрыты. Спокойный вид «старца» привел Симановича в чувство.

– Значит, так, господин Радзиевский, – сказал Распутин, не поднимая век и продолжая дремать, – давай к ближайшему городовому или в полицейский участок.

Шофер послушно наклонил голову, привстал на сиденье, перегнулся, чтобы посмотреть, сильно ли помята машина, но ничего не увидел, а выходить было опасно – можно опять попасть под поленья, – поморщился, будто от зубной боли, и снова включил скорость.

Ровно через три минуты им попался городовой – боевой широкоплечий детина с шашкой и наганом в брезентовой кобуре. Симанович коротко, сбиваясь и глотая слова, рассказал ему, что произошло, и городовой, пальцем подбив усы, приказал шоферу:

– Разворачивайся, господин хороший! Мы их сейчас изловим! – Видать, по этой части у него имелась практика.

– А риска в этом нет? – задрожавшим голосом поинтересовался Симанович.

– Никакого! – пообещал городовой. И он оказался прав. Вскоре они поймали одного налетчика – белоглазого, с крупными, ярко блестевшими глазами мужика. Городовой скрутил его в несколько мгновений, а чтобы мужик не брыкался, огрел саблей, плоско стукнув его ножнами по затылку. Хоть удар был и несильный, а мужик от него чуть зубов не лишился. Охнул, опускаясь на колени.

– Вставай, дурак! – приказал ему городовой. – Чего на колени плюхнулся? Не в церкви же!

Мужик, охая и ощупывая себя руками, трогая пальцами затылок, поднялся.

– А теперь давайте за бабой той… Ее надо в больницу! – приказал городовой. – Не то дух испустит – мы будем виноваты.

Баба оказалась кухаркой, и помята она была несильно. Она уже очнулась и собиралась идти домой, но городовой приказал:

– В больницу!

Пока ехали в больницу, городовой расспрашивал налетчика, кто он и что он, откуда приехал и чем дышит.

Тот рассказал, что налетчиков было пятеро, все из Царицына, обыкновенные крестьяне, которых привезли в Москву и за деньги предложили совершить нападение на Распутина.

– Царицын, – задумчиво произнес Распутин, сгреб бороду в кулак. – Это Илиодорка, это его дела.

Теперь вот стали появляться от Илиодора письма, вначале одно, потом другое. Распутину вновь принесли письмо бывшего монаха, так же, как и первое, пахнущее духами, написанное на дорогой бумаге. Письмо было доставлено вечером незнакомым господином, когда «старца» не было дома.

– Ну, с-сука! – выругался Распутин, распечатав конверт и понюхав бумагу. – А говорят, Илиодорке денег даже на воду не хватает, не то что на хлеб. Как же это не хватает, когда он свои мерзкие цидульки на рукодельном «верже» пишет? И поливает бумагу духами из Парижа. Вот с-сука!

Дуняшка испуганно смотрела на «старца» и молчала.

Феония Гусева со своим тесаком – тоже царицынская особа. Царицынская паства была и остается основой Илиодора, здесь он черпает свои силы, несмотря на то что находится в далекой Христиании, здесь его поддерживают, отсюда исходит опасность для Распутина.

Утром Распутин позвонил Хвостову, сказал ему:

– Ты меня жди! Я к тебе сейчас приеду!

Время у Хвостова была расписано по минутам, визит Распутина никак не втискивался в расписание, и Хвостов попробовал перенести встречу, но Распутин сказал ему строго, со злостью, зазвеневшей в голосе.

– Слушай, министр, не крутись, как курица под петухом! Через двадцать минут я буду у тебя! Понял?

Хвостову пришлось уступить – Распутин был сильнее его. Хвостов неприятно поморщился и задумался.

В двадцать минут Распутин не уложился, ему понадобилось вдвое больше времени, чтобы добраться до министерства. Войдя в кабинет Хвостова, Распутин сказал хозяину:

– Цени, что я к тебе сам приехал! Са-ам! Других министров я вызываю к себе домой. – Распутин в назидательном жесте поднял указательный палец. – Приезжают как миленькие и морду в сторону не воротят.

– Что случилось, Григорий Ефимович? – мягко спросил Хвостов. – Я так понимаю: если бы ничего не случилось – никакой спешки и не было бы!

– Случилось, министр. Вот, почитай. – Распутин кинул смятое письмо на стол Хвостову.

Тот быстро пробежал по письму глазами, протянул удивленно:

– Илиодор?

– Он самый, гаденыш недорезанный. Ты же мне обещал его прищучить. – Распутин говорил напористо, зло, щуря свои налитые беспощадным светом глаза. Хвостов, глянув в эти глаза, ощутил внутри невольный холод, поежился. – Обещал ведь?

– Обещал, Григорий Ефимович, все верно. – Хвостов сделал успокаивающий жест. – Но…

– Что «но»?

– Видимо, что-то не сработало. Похоже, Илиодор вышел из-под контроля.

– Так загони его обратно! Под этот самый контроль! Два раза по шее – и на шесток!

– Я все сделаю, Григорий Ефимович, чтобы ваш недоброжелатель Труфанов вновь оказался на шестке. Но то, что он вышел из-под контроля – это странно… Очень странно.


Умный человек, Хвостов врал Распутину. Он хорошо понимал, что происходит в России, что происходит с царской семьей, с царем, – всякий раз в разговорах на тему России и царя обязательно всплывала фамилия Распутина, называющего себя Новых… Было бы хорошо, если бы этот Новых покинул Петроград и укатил к себе в тобольскую глушь кормить оводов, иначе ведь и до греха недалеко… Вон как злится старый двор! А возглавляет его женщина могущественная – царица-мать, которая кому угодно может свернуть голову.

Хвостов действительно попробовал утихомирить Илиодора, и тот на некоторое время затих, залез в щель, но это было связано не с Распутиным, а с императрицей Александрой Федоровной. Илиодор написал о ней довольно грязные мемуары и вознамерился их напечатать. Хвостов узнал об этом и, понимая, что Илиодора, ставшего нищим, сейчас может остановить только одно – деньги, отправил к нему курьера с толстым пакетом, в котором находилось шестьдесят тысяч рублей.

Курьер на словах передал и грозный приказ Хвостова:

– Если хоть раз пикнешь вслух или посмотришь из-за норвежских бугров в сторону России не теми глазами, которыми принято смотреть в сторону родины, – пожалеешь о том, что родился на белый свет!

Илиодор испугался не на шутку, затих, а Хвостов из человека Распутина стал человеком царицы-матери. Царице-матери, кстати, как и самой Александре Федоровне, не было выгодно, чтобы фамилию Романовых полоскали в печати. Особенно в печати «забугорной».

Все телодвижения Хвостова быстро засек Белецкий, внимательно наблюдавший за происходящим. И поскольку он знал силу Распутина, его влияние на царя, то занял сторону «старца». Силы разделились равномерно. Теперь все зависело от того, кто первым даст слабину, промахнется либо подставит незащищенную спину.

И Хвостов первым допустил ошибку – взял к себе на работу человека непроверенного, чужого в системе Министерства внутренних дел – журналиста Ржевского, весьма приятного в общении, мягкого, с милыми манерами, но слабого: Ржевский мог уступить любому нажиму, а это в полицейском деле – штука недопустимая. Ржевский был услужлив, умел хорошо держать перо в руках, обладал солидным запасом слов, мог написать статью, щекочущую нервы, и все – на большее не тянул…

Но о Борисе Ржевском потом.


– Итак, дорогой мой министр, что на это скажешь? – Распутин сощурился, скосил глаза на свою растрепанную от возбуждения бороду, заметил там серебряный волосок, изловчился и выдернул его. Подержав в пальцах, сдул на пол.

По лицу Хвостова проскользнула брезгливая тень.

– Разберусь во всем, Григорий Ефимович, абсолютно во всем. – Хвостов приподнял короткопалую пухлую руку, украшенную золотой печаткой, придавил пальцами стоя. – И все сделаю так, как надо.

– Смотри, министр, не то ведь я буду в Царское Село звонить. И если что – «задний ход» отработаю запросто, – с угрозой произнес Распутин, ткнул пальцем в письмо Илиодора, лежавшее на столе перед Хвостовым. – И не дай бог, ежели этот… – Он сделал очередное выразительное движение, пробуравив длинным, опухшим в суставах средним пальцем пространство над головой. – Если этот дохляк всплывет и будет меня допекать, то… В общем, ты все понял, министр! Тем более что Илиодорка цидульки не только такого размера пишет, а, как я слышал, и покрупнее. Про царицу, к примеру.

– Это я знаю, – кисло произнес Хвостов.

– Так что кумекай, вари котелком, министр. Надо, чтобы он больше никогда ничего не писал… Все от тебя зависит. Смекай, министр!

Когда «старец» ушел. Хвостов некоторое время сидел молча, размышляя, что же делать с Илиодором? И что же делать с Распутиным? Что делать с Илиодором, было понятно, но вот со «старцем». – Если Распутин сегодня говорит с ним, со всемогущим российским министром, как с обыкновенным городовым, то завтра станет говорить еще хуже – будто с кухаркой. Это нельзя было прощать.

Самое лучшее, конечно, – отправить «старца» в Покровское и запереть в селе, как в бутылке, пробкой, чтобы Гришка ни вперед, в горлышко, не мог пролезть, ни назад двинуться, донье не выдавить. Но в Покровское он не поедет. Генерал Джунковский попробовал – и потерял кресло, кормит теперь вшей со своей дивизией на фронте. Второй путь – убить «старца» кастетом либо ножом. Подобрать для этого дела хорошего урку, дать ему денег, освободить от каторги, если на нем что-то висит, и показать пальцем на Гришку. Уложит ведь нечестивца в две минуты, только сапоги с галошами в воздух взовьются. Можно убрать «старца» и по-дворянски – ядом… Есть третий путь – умаслить Гришку и сделать его своим раз и навсегда. Но это маловероятно – «старец» каждый месяц получает три тысячи рублей из секретного фонда министерства, лично из рук Хвостова, можно сказать, и своим не делается.

Поразмыслив, Хвостов пришел к выводу, что самый лучший путь – второй: убить Гришку.

А пока он стал готовить Ржевского для поездки в Христианию. Приготовления не укрылись от цепкого глаза Белецкого. Он проанализировал действия своего шефа, понял, к чему тот стремится, усмехнулся недобро – портфель министра очень скоро может оказаться свободным, надо еще чуть-чуть нажать, и все, Хвостов угробит сам себя… Портфель достанется Белецкому.

Однажды Белецкий перехватил журналиста Ржевского в коридоре министерства:

– Господин Ржевский, не могли бы вы зайти ко мне в кабинет?

– Охотно!

В кабинете Белецкий плотно запер дверь, чтобы даже в маленькую щелочку не мог протиснуться ни один звук, обошел Ржевского кругом, пытливо разглядывая его. Неожиданно поцокал языком.

– Случилось что-то? – встревожился Ржевский, натуженно покраснев лицом, – у него даже уши сделались алыми, будто два давленых помидора.

– Пока не случилось, но может случиться.

– Что именно, ваше превосходительство?

– Удивляюсь вашей неосторожности, господин Ржевский.

Белецкий был хорошим психологом, знал, как поведет себя человек в той или иной ситуации, какой сделает ход, выдаст или не выдаст собеседника, он был цепким наблюдателем, засекал те детали, на которые никто никогда не обращал внимания, и эти подмеченные мелочи ни разу не подвели его. Прижимая журналиста к стенке, давя, наполняя его страхом, Белецкий был уверен, что после такой обработки Ржевский никогда никому не выдаст его, даже Хвостову, – просто побоится.

– Что за неосторожность, ваше превосходительство? Скажите же, не тяните!

Белецкий еще раз обошел Ржевского кругом, указал рукой на кресло:

– Садитесь! В ногах правды нет!

– Верные слова, – смятенно пробормотал Ржевский, оторопело опускаясь в глубокое кожаное кресло.

– Наши предки были мудрее нас с вами, господин Ржевский, все лучшее, что можно было создать до нас, – создали. Мы получили хорошее наследство, а сами – увы! – Белецкий красноречиво развел руки в стороны. – Что ни пословица, то обязательно в точку. А что оставляем мы? Какой кладезь мудрости, господин Ржевский?

Журналист вяло приподнял одно плечо.

– Скорее всего – никакого!

– Вот именно – никакого.

– Время выпало на нашу долю не совсем удачное, ваше превосходительство.

– Время здесь ни при чем, время наше нормальное. При чем мы с вами, господин Ржевский.

– Не понял, ваше превосходительство.

– А чего ж тут понимать? В Христиании, значит, собираетесь, господин Ржевский?

Ржевский не ожидал резкой перемены разговора, вздрогнул. Промычал что-то нечленораздельное, мятое.

– Опасное мероприятие, – коротко проговорил Белецкий и умолк.

– Почему? – бледнея, спросил журналист.

– Можно всего лишиться – и должности, и свободы, и даже собственных штанов. Вас втягивают в авантюру.

– Ну как же, как же… Ведь приказ исходит от самого высокопревосходительства Алексея Николаевича Хвостова…

Вот Ржевский и проговорился. Белецкий усмехнулся едва приметно, качнул головой.

– Вы идете против Распутина, а это – огромный риск!

– Да Распутин же – бельмо на глазу у всей России, ваше превосходительство!

– Не у всей, дорогой друг. Побывайте хотя бы один раз у Распутина – и вы убедитесь в этом.

Ржевский тоскливо скосил глаза в сторону, вздохнул – не хотелось ему быть оттиснутым на обочину и лишиться куска пирога.

– И наш с вами начальник Алексей Николаевич Хвостов получил свой портфель из рук Распутина, я сам тому свидетель. – Белецкий сделал несколько шагов, остановился около большого глобуса, который держал у себя в кабинете ради неведомых целей, крутанул его, потом резко, одним пальцем остановил, посмотрел, на какой географической точке «сидит» его палец. Хмыкнул: палец уперся в бескрайнюю голубизну Индийского океана Покачал головой: – Однако тут глубоковато будет.

– Я ничего не имею против Распутина, – дрогнувшим голосом произнес Ржевский. – Я с ним даже незнаком.

– А я знаком и осмелюсь заверить вас, господин Ржевский, это, несмотря на все кривотолки, что ходят около него, – достойный человек.

– Я в этом не сомневаюсь.

– Не сомневаетесь, а участвуете в заговоре против Распутина!

– Да какой это заговор? Тьфу! И кто я в этом заговоре? – Ржевский не выдержал, плаксиво сморщился. – Неприметный винтик, мелкая сошка…

– И тем не менее. – Тон Белецкого сделался сухим.

– Ваше превосходительство, посоветуйте, что мне делать?

– Только одно. Повидайтесь с Распутиным и все расскажите ему. Все как есть, начистоту.

– Да с меня же его высокопревосходительство Алексей Николаевич Хвостов с живого шкуру сдерет.

– Думаю, что нет, не сдерет, – Распутин сильнее Алексея Николаевича.

Ржевский болезненно покрутил головой, словно бы ему давил воротничок сорочки, покраснел еще больше и униженно попросил Белецкого:

– Ваше превосходительство, не дадите и мне немного времени, чтобы все обдумать?

– Нет, не дам. Если к Распутину не пойдете вы, то к нему пойдут другие люди, и Распутин узнает о заговоре от них. И тогда вы очутитесь в полном дерьме. Вы просто окажетесь за бортом жизни.

– Что мне делать, что делать? – Ржевский стиснул руки в кулаки, кулаки прижал друг к другу, провел костяшками пальцев по костяшкам.

Белецкий внимательно наблюдал за ним.

– Я же сказал, что делать, – идти к Распутину. Другого пути нет.

– Ладно, – решился Ржевский, – есть у меня друг, инженер Гейн, он знаком с секретарем Распутина, Симановичем.

Белецкий на несколько секунд задумался, просчитывая вариант с Симановичем, потом согласно склонил голову.

– Что ж, пусть будет Гейн… Гейн – это тоже неплохо. Действуйте, господин Ржевский! В добрый, как говорится, час.

Кряхтя, Ржевский приподнялся в кресле, произнес без особого воодушевления:

– В добрый…

Спокойным движением Белецкий остановил его, посадил назад – мягкое кожаное кресло податливо прогнулось под Ржевским, сам Белецкий чувствовал себя не лучшим образом: в ушах стоял назойливый синичий звон, на горло что-то давило.

– Только, господин Ржевский, без колебаний, пожалуйста, – с трудом сохраняя равнодушный тон, проговорил Белецкий, – этим вы можете погубить себя. Надеюсь, вы хорошо понимаете, в какую игру играете? Вас загонят в Сибирь, оттуда вы никогда не выберетесь. – Белецкий снова подошел к глобусу, крутанул его.

Журналист завороженно следил за Белецким. Белецкий вновь, как и в прошлый раз, резко остановил глобус указательным пальцем, посмотрел, какую же точку выбрал палец. Поморщился: как и в прошлый раз, под пальцем была вода – Океан. Не Индийский, правда, а какой-то другой, но от этого легче не стало. Белецкий повернулся к журналисту. Тот покорно склонил голову.

– Я все понял, ваше превосходительство.

– И упаси вас Господь настучать на меня. – Белецкий в упор, не мигая, посмотрел на журналиста. Взгляд был жесткий, пробивающий, словно острая сталь, насквозь. Ржевский невольно поежился, ему сделалось холодно. – А теперь идите, господин Ржевский!

Белецкий выпрямился, сделался надменным, важным – он умел и знал многое из того, чего не умел, до чего не дошел ни умом, ни сердцем журналист Ржевский.

Когда Ржевский вышел из огромного, давящего кабинета, Белецкий, взявшись за ручку старого валдайского колокольчика, украшенного затейливой вязью, тряхнул его, улыбнулся нежному серебряному звону – любил колокольчики из хорошего металла. На звон явился невзрачный бородатый человек, дешево, но тщательно одетый.

– Терентьев, – сказал ему Белецкий, – с этого бумагомараки глаз не спускать! Даже когда он будет в сортире на толчке облегчаться – все равно держать под присмотром. Понял, Терентьев?

Бородатый человек, не отличающийся, судя по всему, особой словоохотливостью, кивнул. Исчез он так же молча и стремительно, как и появился, – этот человек умел растворяться в воздухе.

Как-то незаметно, очень быстро пролетело лето, оказалось оно крохотным, как вороний шаг, люди оглянуться не успели, как наступила осень, а за ней – зима, не по-петербургски лютая. Многие люди в тот год не заметили, как одно время года сменилось другим, а потом третьим.

К Распутину пришел Симанович, молча сел на краешек стула, глядя, как «старец» что-то неумело пишет карандашом на листке бумаги. От усердия «старец» даже высунул кончик языка, прикусил его черными пеньками зубов. «Готовит на ночь пратецу себе под подушку, – понял Симанович. – Чего-то еще хочет попросить у Бога». Симанович угадал – Распутин трудился над запиской по поводу Ольги Николаевны Батищевой – очень ему хотелось, чтобы строптивая дамочка помягчела, сделалась к нему благосклонной.

Распутин на минуту прервался, скосил светлые тоскующие глаза на секретаря.

– Что-нибудь спешное, Арон?

– Думаю, что да.

– Тогда погоди минуту, сейчас я отмучаюсь, и мы с тобой погуторим.

«Минута» эта оказалась затяжной – Распутин пыхтел еще добрых полчаса, смахивая с лица пот, мял рукою шею, в раздумьях закрывал глаза – ему хотелось, чтобы записка получилась убедительной, а слова – красивыми… – Закончил работу, недовольный собой, – то, что он затевал, не получилось. Отшвырнул записку от себя, выругался.

– Может, нужна помощь, Григорий Ефимович?

– Нет, никто мне в этом деле не помощник. Это я должен сам, только сам. Что там стряслось у тебя, Арон?

– Один пьяница ко мне напрашивается… Немец по фамилии Гейн. Инженер.

– Ну, а я-то тут при чем?

– Немец говорит, что у него есть важное дело. Распутина, говорит, касается.

– Ну и чего хочет немец?

– Он хочет прийти ко мне не один, а со своим приятелем, с Ржевским.

– Ржевский, Ржевский… Вроде бы я уже слышал эту фамилию. А?

– Да есть такой жучок, может, и слышали о нем, мудреного ничего нет. Журналист вроде бы. Подвизался в разных изданиях, а сейчас перешел в ведомство Хвостова.

У Распутина немного прояснело в глазах, появилась резкость, он хлопнул ладонью о ладонь.

– Все, вспомнил, можешь дальше не распространяться. Я этого червяка видел, когда ходил к Хвостову. Важное дело, говоришь? Ладно, встречайся с червяком этим и с немцем, будем хоть знать, что у нас за спиной делается. А за спиной у нас, Арон, чую я, что-то происходит. – Распутин нажал пальцем на резной стоячок-выключатель лампы, зажег ее, полюбовался светом, выключил, потом снова включил. – Встречайся с ними, Арон, это дело нужное. Можешь здесь повидаться, можешь в «Виллу Роде» пригласить. Займи там мой кабинет, закажи журналисту с немцем по котлете величиной с лопату, чтобы вкусно было, ни дна им, ни покрышки, закажи водки, закуски и все узнай.

– Я займусь этим немедленно.

– Неужели мой друг Хвостов что-то затевает против меня? А? То-то он морду в сторону воротит. И взгляд недовольный, словно ботинком в коровий котях вляпался. Выходит, он задумал против меня пакость и таким образом собирается отблагодарить за добро? – неверяще пробормотал Распутин.

– Заранее ничего не будем решать. Вначале узнаем все, а потом решим.

– Ладно, – недовольно проговорил Распутин. – Дуй!

Симанович исчез, а Распутин долго сидел молча, размышляя о жизни, о том, как ведут себя люди, потом переместился к окну, глядя на улицу. Его, как старую любопытную бабку, всегда тянуло посмотреть, что там происходит.

На улице было сумеречно, холодно, тяжелые серые хвосты раннего снега перемещались с места на место, свивались в жгуты, припадали к сугробам, сметали с них сор и уносились дальше. На голом, с узловатыми ветками дереве ветер упрямо трепал грачиное гнездо, стараясь содрать его, уволочь, но гнездо, расшелушенное, похожее на дырявую шляпу, мертво прикипев к дереву, не уступало разбойному натиску. Распутин, глядя на эту неравную борьбу, неожиданно расчувствовался, вспомнил свою деревню, снега тамошние, которыми, бывает, дома заваливает по самую трубу, а то и выше трубы, выкапываться потом приходится из преисподней, великую рыбную реку Обь, буйную Туру, в которой он как-то даже тонул – тонуть-то тонул, да не утонул, тайгу, что и обогреть готова человека, и приютить его, и напугать, навсегда отбить охоту забираться в речную, но такую добычливую глушь, и погубить его.

И так «старцу» захотелось в село, к столу Покровскому, где дымится горячая картошка, в большом блюде гнездятся молодые грузди, на доске лежит приготовленный для строганины жирный щокур, а вытащенная из сугроба бутылка «монопольки» так холодна, что водка из посудины вытекает тягучим сладким киселем, а крохотные, не больше ногтя, пельмешки подают едокам целыми тазами, что он закрутил головой огорченно, замычал, заприхлопывал себя руками по бокам и отвернулся от окна. Выкрикнул сиплым голосом:

– Дуняшка!

Когда в проеме двери появилась «племяшка», спросил, хмуря черные длинные брови:

– Ты на Невском не интересовалась, есть ли муксуны в продаже? Наши, обские! Небось не интересовалась?

– Обижаете, Григорий Ефимович! Еще как интересовалась. Более того – заказала три муксуна.

– И что же?

– Заказ пока не выполнен.

– Сходи снова в магазин, узнай, вдруг привезли? – Распутин поправил волосы на голове, прикрыл дефект, пожаловался Дуняшке: – Домой что-то тянет. Как там Парашка моя? Хоть и дура она, а все-таки жаль – близкая. Тебя не тянет в Покровское? Папаньку своего во сне видел, с вилами за мной бегал… К чему бы это?

– Не знаю, Григорий Ефимович, я в снах не разбираюсь, – сказала Дуняшка, – а в магазине скоро буду.

– Поторопи их, скажи, что святому отцу рыба для больших дел нужна.


В ту зиму состоялись роскошные именины Распутина.

Именины свои Распутин мог праздновать не менее десяти раз в году: именины у него имелись в январе – в честь Григория Печерского, в феврале – в память святого Григория Богослова <cм. Комментарии, – Стр. 399. Григорий Богослов…>, в марте Распутин мог поднимать стопку за святого Григория Двоеслова, и так далее, до конца года, в ноябре – за святого Григория Неокесарийского и в декабре – за преподобного Григория. Распутин любил праздники, и большое количество святых, носящих его имя, «старца» очень устраивало.

Белецкий, понимая, что Хвостов взял Распутина на прицел и теперь возможны покушения на «старца», усилил охрану Гришки.

А охраняли Распутина, надо заметить, как члена царской фамилии – его всюду сопровождали филеры генерала Глобачева, начальника охранного отделения, а также филеры полицейского управления, они перекрывали подъезды, если Распутин где-то останавливался, отваживали надоедливых посетителей, зевак, оберегали «старца» на Гороховой, – Белецкий решил проконтролировать охрану, чтобы понять, не ведет ли кто-нибудь из полицейского или охранного начальства двойную игру, на манер Хвостова.

Перед домом Распутина на Гороховой улице установил круглосуточный сторожевой пост, выделил из гаража министерства специальный автомобиль с филером-водителем, этаким «свистом», который в два счета обставлял поляка Радзиевского, выделил также лихача-извозчика. Все письма, поступающие теперь Распутину, на почте изучал служащий, прикомандированный из жандармского управления, после изучения – вскрывал.

И в довершение всего Белецкий выписал из Вятки опального полицейского – полковника Комиссарова, человека, ценящего заботу и преданного тому, кто эту заботу о нем решит проявить, и поручил полуопальному полковнику едно-единственное дело – охрану Распутина. И заодно – что было вполне в духе полицейского начальства той поры – наблюдать за «старцем» – ведь мало ли что может отчудить этот человек, – приглядывать за теми, кто наведывается к нему, составлять на них досье. Комиссаров хоть и служил в Вятке начальником полицейского управления, на новую должность – а это было понижение – согласился и вскоре переехал в Петроград.

Первым делом он обзавелся своими филерами, преданными и смелыми, подыскал рядом с распутинским домом квартиру, обставил ее, сделал уютной – это была специальная полицейская квартира, – сделал там запас вина и водки. Деньги, которые раньше Распутину передавал Андронников, теперь начал передавать Комиссаров. Все слуги, находившиеся в доме номер шестьдесят четыре, где жил Распутин, были завербованы Комиссаровым, он сделал их своими платными агентами.

Итак, Белецкий сделал ставку на Распутина, Хвостов же, наоборот, решил выступить против «старца». Таким образом, министр и его зам оказались по разные стороны баррикад. Кто выиграет в этой борьбе, было непонятно.

К именинам Распутина Белецкий решил приготовить дорогие подарки – причем одарить вознамерился не только Распутина, но и его дочерей, жену и сына – всех сразу, поскольку Белецкий имел досье на всех членов семьи «старца» и знал, кто чем дышит и чем интересуется, что любит, а что ненавидит, на деньги министерства купил обеденное серебро, брошь с дорогими каменьями для Прасковьи Федоровны, золотые часы для дурачка Мити и два искусно сделанных браслета для дочерей. Вкус Белецкий имел неплохой, мог отличить фальшь от подлинника, и поэтому покупки он сделал превосходные.

Перед именинами Белецкий вызвал к себе старшего филера из комиссаровской команды, Семена Секридова.

– Семен, чтобы твои орлы на именинах – ни одной капельки. – Белецкий выразительно постучал пальцем о палец. – Чтобы ни в одном глазу, понятно?

– Как можно, ваше превосходительство! – Секридов, высокий, жилистый, с умными крохотными глазками, сделал обиженный вид. – Мы не пьем, даже если замерзаем так, что сопли в носу, извините, превращаются в лед.

– Фу! – фыркнул Белецкий.

Секридов не обратил на фырканье никакого внимания.

– Чайком согреваемся, а не «монополькой», – сказал Секридов.

– Молодцы! – похвалил Белецкий. – Я найду способ, чтобы поощрить вас.

– Рады стараться, ваше превосходительство. – Секридов, несмотря на то что был одет в штатское, вытянулся по-военному, щелкнул каблуками утепленных, с меховой подкладкой, сапог, лицо его довольно покраснело: он любил похвалу и муштру.

Товарищ министра слово свое сдержал – в качестве «поощрения» приставил к Секридову доверенного человека – молчаливого Терентьева, так что догляд теперь был двойной.

– Семен, сотрудники ваши в квартиру Распутина вхожи? – спросил Белецкий у Секридова.

– Когда как. В большинстве своем – нет.

– Отчего же?

– Да не любит нас Распутин, – не стал темнить Секридов, – считает, что мы за ним следим. А я ему доказываю – не следим, а охраняем.

– Ну и как, Распутин это понимает?

– Не очень. Вот если на него кто-нибудь соберется с покушением, а мы это предотвратим – тогда у него к нам будет больше веры, а так… – Секридов приподнял плечи. – И колобком к нему подкатывались, и бубликом, и сыром – бесполезно.

– Ладно, я попробую вам помочь, – подумав, сказал Белецкий, – я переговорю с Распутиным. Но даже если я не успею переговорить с ним, два ваших человека в день именин должны находиться в квартире Распутина. Кровь из носу – должны! Понятно?

– А если он нас не впустит?

– Постарайтесь, чтобы впустил.

Десятого января Белецкий приехал на автомобиле к Распутину с подарками. Распутин расчувствовался чуть ли не до слез – подарки были дорогими, не оценить их было нельзя.

– А где Хвостов? – спросил Распутин.

– Нет его. Уехал. Будет в Петрограде только через три дня.

– Ах ты, дорогой мой Степан Петров. – Распутин полез к Белецкому с поцелуями. – Родной ты мой… Если бы ты знал, как я тебя уважаю! Ты должен выпить со мною стопку водки.

– Не могу, Григорий Ефимович, я на службе.

– Обидишь, ваше высокопревосходительство, – сказал Распутин, но радость в его голосе не пропала, продолжала звенеть, будто золото, и Белецкий понял: Распутин не обидится.

– Ей-богу, не могу. Ну, если… – Белецкий заколебался. – Если только маленькую стопочку, не садясь за стол… Здесь же, в прихожей, чтобы не причинять неудобств.

– В прихожих, милый, пьют только дворники.

– Неправда. Городовые тоже пьют. А я, Григорий Ефимович, как вы понимаете, к городовым имею самое прямое отношение.

– Только звание у тебя, милый, для городового великовато будет.

– Я – большой городовой.

– Это хорошо, что ты не хочешь обидеть меня. – Распутин одобрительно похлопал Белецкого по плечу. – Папа с мамой мне телеграмму прислали. – Он достал из кармана телеграфный бланк, показал Белецкому с гордым видом: – Видишь, поздравляют.

Белецкий молча наклонил голову.

– Скоро у меня народ соберется, на завтрак, – сказал Распутин, – Аннушка приедет, хромоножка моя бесценная, кое-кто еще… Оставайся на завтрак!

– Не могу, Григорий Ефимович, – служба-с! – Белецкий сделал многозначительное лицо. – Не могу.

– Жаль! А за подарки – спасибо. За то, что приехал, спасибо. Я это буду помнить всегда.

Дуняшка проворно выметнулась из кухни, держа в руках небольшой металлический поднос. На нем стояла стопка с холодной водкой, в граненый стакан была налита мадера, в блюдце было положено несколько кусочков черного хлеба, больше ничего на подносе не было. Белецкий взял стопку водки, молча чокнулся с Распутиным, залпом выпил. Распутин так же залпом выпил мадеру.

– Да, Григорий Ефимович, чуть не забыл. – Белецкий поставил стопку на поднос, отщипнул от скибки черного хлеба кусочек, с удовольствием понюхал его. – Сегодня в вашей квартире будут находиться два моих человека.

– Это еще зачем?

– Ваше дело – радоваться жизни, праздновать именины, наше дело – охранять вас.

– Ну а легавые мне в квартире зачем? – Распутин недобро сощурился.

– Есть у меня кое-какие сведения… Думаю, что вам угрожает опасность.

– И с чем это связано?

– И с чем, и с кем. С Христианией, с человеком, знающим вас, и-и… с моим шефом.

– С Хвостовым? – Распутин помрачнел. – Значит, все-таки переметнулся? Продал меня? Отблагодарил за то, что я его министром сделал?

– Выходит, не того человека сделали министром, Григорий Ефимович.

– Вот гад!

– В общем, пока ничего не могу вам сказать, но поберечься надо. Думаю, что скоро у меня на руках будут кое-какие бумаги и я смогу продемонстрировать вам свою личную преданность.

Распутин выругался, потом пытливо глянул на Белецкого.

– Ладно, – сказал он, – в тебя верю. Давай сюда своих филеров, пусть посидят в прихожей, постерегут… Действительно, мало ли что… Только чтоб… – «Старец» выразительно щелкнул себя по горлу. – Этим делом особо не увлекались. Ни-ни чтоб…

– Будет ни-ни, – пообещал Белецкий и уехал. Белецкий был доволен: с одной стороны, со «старцем» все будет в порядке, а раз с ним все будет в порядке, то же самое будет и с самим Белецким, а с другой стороны, филеры подробно доложат ему, о чем говорили на завтраке, на обеде и вообще, что происходило на квартире Распутина.

Завтрак начался в двенадцать часов дня. Хозяин «Виллы Роде» накрыл Распутину стол за свой счет. Вырубова приехала, одетая во все темное, с бледным лицом и большими скорбными глазами. Гремя костылями, подковыляла к «старцу» и поцеловала ему руку.

Распутин усадил ее за стол. Сказал:

– Только тебя и ждем, Аннушка!

Следом за Вырубовой в дом внесли именинный пирог.

Утренних гостей было не много, из всех в этот раз выделялся некто Мудролюбов – человек, умеющий хорошо и толково говорить. Другими достоинствами он не обладал, и в распутинской хронике упоминаний о нем больше нет. Мудролюбов и произнес на завтраке длинную восторженную речь о том, что Распутин – это большой человек, представитель российского народа и теперь благодаря ему царь с царицей хорошо знают, чем живет простой человек. В руке Мудролюбова подрагивала стопка с холодной водкой, в другой была зажата вилка с куском осетрины.

Вырубова холодно, чуть прищурившись, смотрела на оратора – он ей не нравился. Ни внешностью своей, ни патетической, лишенной живых слов речью, ни тем, что держал вилку с куском рыбы – это была вообще вещь совершенно недопустимая. Словно бы солдат, приехавший с фронта, забывший там, что такое жизнь и как надо себя вести в обществе, был этот Мудролюбов, а не столичный оратор. Мудролюбов произнес тост, все выпили, Вырубова едва пригубила.

– Что так, Аннушка? – ласково обратился к ней Распутин. Смазанные свежим репейным маслом волосы его влажно блестели.

– Не могу, – тихо ответила Вырубова, – неважно себя чувствую.

– Может, тебя малость подлечить? Как и в прошлые разы?

– Может. – Вырубова согласно наклонила голову: она помнила целебные наговоры «старца», то, как он вытащил ее с того света год назад. Если бы не Распутин, она давно бы сгнила на кладбище в фамильном склепе. Повторила прежним тихим голосом: – Может…

Из всех гостей, присутствовавших на завтраке у Распутина, Вырубова интересовала Белецкого больше всего, именно ее голос старались уловить в то утро два филера, скромно расположившихся в прихожей, Терентьев и Секридов: ведь через Вырубову Белецкий мог получить прямой выход к царице, а через царицу – к самому Николаю. Но Вырубова говорила мало, пробыла у Распутина недолго и откланялась с прежним скорбным видом.

Едва она уехала, как за столом загомонили – словно бы плотину прорвало, – собравшиеся, чувствовавшие себя стесненно, оживились, послышались громкие голоса Распутина и Мудролюбова – человека, который никогда к Распутину не был близок, но тем не менее на званый завтрак явился (явился – не запылился), звяканье стекла, смех, умиленные слова о том, что Россию, погрязшую в грехах, может спасти только «святой человек» Григорий Ефимов Распутин, по «пачпорту» Новых, и больше никто.

Распутин пил за завтраком много, но не пьянел. Долго не пьянел. Пил Распутин и после завтрака, когда к нему потоком пошли посетители, все с подарками. Чего в распутинскую квартиру только не несли! Филеры отметили, что среди подарков были «серебряные и золотые вещи, ковры, целые гарнитуры мебели, картины, деньги», – была собрана настоящая гора подарков.

С каждым, кто приходил в дом и приносил подарок, Распутин старался выпить и в конце концов, как он ни держался, здорово набрался. Так набрался, что его перестали держать ноги.

Распутина пришлось унести в спальню – это сделали два филера, Терентьев и Секридов, – там положили «старца» на кровать. Распутин застонал сладко, пьяно и, как был в одежде, в сапогах, собранных модной гармошкой, пахнущих дегтем, вытащил из-под одеяла чистую, накрахмаленную Дуняшкой простыню, накрылся ею с головой и уснул.

Спал он недолго, минут через пятнадцать поднялся, протер кулаком глаза, поплевав на пальцы, расправил брови и снова вышел к людям. Был он трезв как стеклышко

В прихожей, на большом серебряном подносе, тоже принесенном в подарок, лежал ворох телеграмм, красочных поздравительных открыток, карточек. Распутин, зевнув и похлопав себя по уху ладонью, взял несколько, вяло шевеля губами, прочитал пару фамилий людей, подписавших телеграммы, бросил назад, в ворох, потом взял в руки открытку – небольшую, с серебряным обрезом, невесть чем его привлекшую, покрутил ее перед носом, понюхал, затем прочитал фамилию под казенным, отпечатанным в типографии текстом Оживился. Подозвал к себе старшего филера Секридова, показал ему открытку:

– А эта мадам давно ушла?

– Какая?

– На, понюхай! – Распутин ткнул ему под нос открытку.

– Не могу припомнить. – Секридов огорченно приподнял плечи: если бы он знал, то вообще задержал бы мадам… Но поди сейчас вспомни, какая из женщин принесла эту открытку, какой подарок сунула в гору золота и серебра и вообще как она выглядела. – Не могу припомнить… Их тут столько было!

– Даю еще раз понюхать! Вот так она пахла, вот так. – Распутин сунул открытку под нос филеру, тот принюхался получше, закрыл глаза, что-то соображая, пропуская через себя нежный дух, чихнул:

– Вспомнил, Григорий Ефимович! Минут двадцать как отбыла. Вы тогда почивали.

– Дур-рак, а чего не задержал?

– Да знать бы… Я бы задержал.

– Ух, какая женщина! – не удержавшись, восхищенно пробормотал Распутин, сунул открытку в карман.

Это было поздравление от Ольги Николаевны Батищевой. Народу в прихожей было мало, в помещении витал запах хорошего табака, французского одеколона и брюссельской воды, кожи, пудры. Распутин восхищенно покрутил головой и спросил у филеров:

– А чего ж народу так мало?

– Да все время народ толокся, сейчас только разредился. – Секридов подумал, а не назвать ли Распутина вашим превосходительством? Как генерала? С завистью покосился на пышную аппетитную Дуняшку достанутся же кому-то эти окорока! – Все время был народ. Счас еще прибудет.

– Ладно, – махнул рукой Распутин, – действительно, сейчас набегут еще. Вона, уже пришли! – Он вытянул шею в выжидательной стойке, Секридов последовал его примеру, заморгал недоуменно, чего же это его обманывает «старец»? Никого!

Но через минуту заскрипел, заскрежетал старыми проржавелыми внутренностями электрический звонок, прикрепленный к толстой дубовой притолоке.

Филер удивился – ну и нюх у «старца»! Распутин толкнул его локтем:

– Иди открывай!

Через двадцать минут распутинская квартира вновь была полна. Именинник гордо расхаживал по ней со стаканом мадеры в руках. Часа в четыре дня он снова изрядно набрался. Позвал к себе Секридова.

– Слушай, мужик, вот тебе деньги. – Распутин достал из кармана новенькую, арбузно хрустящую «красненькую» – червонец, сунул старшему филеру в нагрудный карман пиджака, – поезжай к этой вот мамзели, – он извлек из брюк поздравительную открытку Ольги Николаевны, покрутил ею перед лицом филера, – и привези ее сюда.

– А если она не поедет?

– Уговори и привези. Язык-то у тебя есть?

– Легко сказать: уговори! Дамочка, так пахнущая, – Секридов затрепетавшими ноздрями втянул в себя дух, идущий от поздравительной карточки, – очень капризная.

– Откуда знаешь? – удивленно спросил Распутин.

– А собственный опыт на что? А наблюдательность?

– Скажи, что я очень прошу ее приехать.

– Попробую.

– И пробовать нечего, у тебя, филер, все получится, – убежденно произнес Распутин, – по твоему внешнему виду вижу. Езжай!

Старший филер Секридов оказался умницей, недаром он понравился Распутину – уж больно смышленую морду имел парень, – он привез на автомобиле Ольгу Николаевну Батищеву, ввел ее в квартиру, где шло гулянье, и Распутин, картинно плюхнувшись перед Ольгой Николаевной на колени, пополз к ней со стаканом мадеры, умиленно хлюпая носом:

– Ольга Николаевна, голубушка… Как я рад вас видеть, как рад…

По лицу Ольги Николаевны пробежала тень, уголки рта дернулись. Распутин этого не заметил, подполз к ней, поцеловал уголок платья. Все, кто находился в квартире «старца», удивились: обычно дамы целовали Распутину штаны, обнимали его сапоги, сладостно вдыхая крепкий, дух дегтя, прикладывались к руке, охотно падали перед ним на колени, а тут было все наоборот. Распутин поцеловал подол платья Ольги Николаевны еще раз, умиленно растер по щеке выкатившуюся теплую слезу. Нет, видать, в мире не все еще встало с ног на голову, не все перевернулось…

– Я рад, я так рад вас видеть. – Распутин с трудом поднялся на ноги, пьяно пошатнулся – стены, обитые тканью, украшенной незатейливым рисунком (ткань была новая, еще не успела пропитаться духом разгула), поплыли перед ним куда-то вниз и в сторону, вино выплеснулось из стакана на пол, Распутин покрутил головой неверяще, но на ногах устоял, выкрикнул по-гусарски зычно: – Арон, шампанского Ольге Николаевне!

Симанович подал даме бокал шампанского, сказал ей, лоснясь вспотевшим лицом:

– Выпейте! Григорий Ефимович будет очень рад!

Распутин потянулся к Ольге Николаевне со своим стаканом, чокнулся – он сам себе казался в этот момент неотразимым мужчиной, щеголем и умницей, но в следующий миг в нем словно бы что-то надсеклось, отказало, и Распутин, распустив мокрые губы, не сдержался, икнул, поморщился, поняв, что со стороны выглядит противно, но виду не подал, что это он икнул, оглянулся с недовольным видом, словно бы хотел спросить: кто тут позволяет себе лишнее?

– Выпейте за меня, голубушка. Если мне будет хорошо – всей России будет хорошо, – собравшись с силами, довольно трезво произнес он и одним глотком разделался с мадерой.

Ольга Николаевна отпила чуть, отдала бокал Симановичу.

– Вы чего? – жарко пробормотал тот. – Выпейте, иначе Григорий Ефимович обидится.

– Не могу. Увольте!

– Такой повод, такой повод, – продолжал бормотать Симанович с местечковым акцентом.

– Я все понимаю, но пить не могу – у меня пропал муж.

– Как так?

– Очень просто. На фронте.

– Откуда знаете, что пропал?

– От него перестали приходить письма.

– Не пропадет. Это по части Григория Ефимовича. Он все сделает, чтобы ваш муж не пропал. Найдется он, не горюйте.

Распутин хоть и пьяный был, но разговор засек, хмыкнул: если бы эта дамочка не кочевряжилась, не противилась ему, молодцеватый поручик, перетянутый ремнями, – муж «ейный», не только бы не пропал, он бы уже пару раз побывал дома. И орденок на грудь получил, Георгиевский крестик… К тем орденам, что у него есть.

Ольга Николаевна приблизилась к Распутину.

– Григорий Ефимович, вы ведь моего мужа знаете. – Она прижала к глазам платок.

– Видел его, – враз сделавшись хмурым, подтвердил Распутин.

– Помогите ему, он исчез на фронте… Возможно, немцы выкрали.

– Надо покумекать. – Распутин поскреб пальцами бороду. Это он выдернул Батишева из штаба Ставки, подмазал ему сапоги салом и отправил на время в одну из воюющих дивизий.

Дивизия та попала в неприятность: немцы выставили перед собой клеши и зацепили ими дивизию. Собственно, дивизия та уже и не была дивизией – обычная рота, по нашим понятиям, слабо вооруженная, голодная, плохо одетая, собранная из невоенного люда, из мужиков-крестьян Саратовской, Воронежской, Архангельской и Вологодской губерний, немцы оказались и собраннее, и сильнее, и сытнее на том участке фронта и мигом расправились с обовшивевшими грязными мужиками, питающимися травой и кониной, пьющими воду из луж.

– Я покумекаю, – пообещал Ольге Николаевне Распутин, жадно оглядел ее, – а ты, голубка, все хорошеешь и хорошеешь. – «Старец» пьяно покачнулся, оглянулся на шум, раздававшийся в прихожей, закричал радостно, торжествующе: – Ах, мои любимые!

Приехали цыгане. Шумные, белозубые, с вороватыми глазами, с тремя гитарами и бубенцами, мужики – в шелковых рубахах и штанах, перепоясанные витыми шнурами, женщины в вольных пестрых платьях, с ними в квартиру словно бы ветер ворвался: зазвучали свежие голоса, гитарист Иона подпрыгнул чуть ли не до потолка, мягко приземлился и рванул пальцами струны гитары:

– Чавелла!

От цыганского гиканья, от свежих голосов и громкой песни окна распутинской квартиры задрожали.

– Ох, мои милые! – умиленно вскричал Распутин, движения у него обрели четкость, уверенность, пьяная косолапость пропала, он чертом ввинтился в круг цыган, подхватил белозубую красотку с монистами, бряцающими у нее на точеной шее, закружился с ней в лихом хороводе, цыгане задвигались вокруг них, одни устремились в одну сторону, другие в другую, встречную, от пляски загудел весь дом, стены его завстряхивало. – Йй-э-эх!

– Чавелла! – снова резко вскричал Иона, и цыгане завели песню – звонкую, способную поднять мертвого из могилы.

Ольга Николаевна почувствовала себя на этом веселье чужой – собственно, быть своей она тут никак не могла. Тот Распутин, которого они с Георгием встретили в отделе старых вин, – это был один Распутин, нынешний Распутин, которого она видела сейчас, – другой. Ольга Николаевна обхватила себя руками, словно ей сделалось зябко, начала тихо, боясь, что ее заметит Распутин, продвигаться к двери.

А Распутин, вскидывая над головой руки, самозабвенно, не видя ничего вокруг, плясал, гикал, присаживаясь в пляске, вскакивал, топал одной ногой, подлаживаясь под гитарное бреньканье, и кричал вслед за цыганом Ионой:

– Чавелла!

Ольга Николаевна уже находилась у вешалки и снимала с крюка свою шубу, когда к ней подскочил филер Секридов, вопросительно сощурил свои крохотные глаза – их и без того едва было видно, а сейчас, когда он стиснул их в два маленьких неприметных сжима, стало не видно совсем, словно бы это был человек без глаз, спросил без выражения в голосе:

– Это что же, вы решили нас покинуть?

– Пора.

– Хозяин здорово обидится. – Щелки глаз у Секридова дрогнули, перемещаясь на плотный цыганский круг, где ужом вертелся раскрасневшийся, с растрепанной бородой Распутин.

– Не должен. Побыла – и хватит! Передайте ему наилучшие мои пожелания.

– Может, задержитесь еще немного? Не то ведь Распутин меня снова погонит за вами.

– Дома меня не будет, я направляюсь к матери, а ее адреса он не знает.

– А если я вас задержу?

– Как? Силой? – удивилась Ольга Николаевна и, когда Секридов сделал к ней два решительных шага, коротко и неприметно выкинула перед собой одну руку, потом другую, и Секридов охнул, согнулся, зашипел от боли, стараясь захватить побелевшими губами немного воздуха.

– Разве так можно, дамочка? – обескураженно прошептал он.

– Не надо меня задерживать, и все будет в порядке.

– Я вас понял. – Секридов наконец справился с болью, наладил в себе дыхание, покладисто раскупорил щелки глаз: все, он уже вошел в положение Ольги Николаевны, да и испачкаться грязью в распутинской квартире ничего не стоит, людская молва потом будет преследовать долго. – Сейчас я вам открою дверь.

– Вот и хорошо, – произнесла Ольга Николаевна.

Старший филер тихо выпустил ее из дома, а через десять минут Распутин, устав от пляски, тяжело дыша, плюхнулся на лавку в прихожей, откинулся назад и пробежал глазами по собравшимся. Пальцем поманил к себе Секридова.

– Слушай, филер, а где женщина, которую ты привез с собой?

– Отбыла, Григорий Ефимович. – Филер смиренно опустил голову на грудь.

– Пошто не задержал?

– Нельзя было, Григорий Ефимович. Очень уж сурьезная дамочка. Держать ее силой – конфуз мог бы получиться на всю российскую столицу. А это, как я полагаю, нам ни к чему. Да и мать у нее не в порядке. Хворает. К матери поехала.

– Ох, кочевряжится, ох, кочевряжится, – недовольно покрутил головой Распутин.

– Женщина! – многозначительно произнес Секридов. – У красивых женщин всегда так было заведено. Это от рождения.

– Жаль, я не предупредил тебя, филер, что бабу эту нельзя отпускать.

– Я бы ее, конечно, попытался задержать, Григорий Ефимович, будь ваш приказ, но вряд ли бы она осталась. Да и на цыган вы запали. А это обидно – все внимание только цыганам.

– Как хочу, так и веселюсь, филер.

– Оно верно, только женщинам обидно, когда им мало уделяют внимания.

– Ладно, пока она не расстелется передо мной, как на бумаге, я для спасения ее мужа пальцем о палец не ударю. Пусть погибает мужик.

Гости прибывали – в основном женщины.

– Чавелла! – орал на всю квартиру Распутин. Это было единственное цыганское слово, которое он знал. Распутин выкрикнул его в тот вечер не менее двухсот раз. Впрочем, кто считал? – Чавелла!

– Весело живут, – сказал Секридов своему напарнику, молчаливому Терентьеву.

– Я бы так не хотел. Рано ли, поздно ли, охраняй мы этого мужика, не охраняй – ему все равно снесут голову.

– Я тоже так считаю. Главное – чтобы это произошло не в наше дежурство.

Часам к восьми вечера цыгане устали, попросились немного отдохнуть – именинник милостиво разрешил, выделил им для отдыха свой кабинет, выкрикнул:

– Дуняшка, кинь на пол несколько одеял – пусть поспят табором.

В квартире остались только женщины, человек двенадцать, в основном великосветские дамы в бриллиантах, в декольтированных платьях, громкоголосые, требующие у Распутина, чтобы он предсказал им судьбу.

– Вот проснутся цыгане – и предскажут, – пообещал Распутин.

– Тогда открой нам тайну, святой отец, – продолжали приставать к Распутину женщины, – победит Россия германцев или нет?

– Не победит, германец сильнее нас, – отвечал Распутин.

– Очень печально, – смеялись дамы, весело блестя свежими лицами, – хочется, чтобы победили мы.

– Мне тоже всех вас хочется, всех сразу, да не получается, – бурчал недовольно Распутин.

Дамы делали вид, что не понимают, о чем он говорит, по-девчоночьи хихикали.

– А я всех сразу не могу, только по очереди, – продолжал бурчать Распутин. Рывком распахнул дверь своей спальни. – По одной заходи! – скомандовал он, пошатнулся пьяно. – Первая ты, с толстыми ляжками. – Он ткнул пальцем в баронессу, представительницу известной фамилии, чей муж служил в министерстве по части финансов и давно не получал повышения, отчего жена ощущала себя ущемленной куда больше, чем муж.

– Я? – Баронесса побледнела.

– Да. Ты! – Распутин, держась за ручку двери, качнулся, пополз в сторону. – Ты!

Баронесса сделала неловкий шаг вперед. Распутин изогнулся, ухватил ее под локоть и втянул в спальню. С грохотом закрыл дверь. Потом чуть приоткрыл и прокричал в щель дамам: – Сегодня я всех вас очищу от грехов!

Происходило то, что впоследствии Роберт Масси назвал «особым актом». «Заниматься сексом с этим немытым крестьянином, у которого была неряшливая борода и грязные руки, было чем-то абсолютно новым, ранее неведомым и необычайно волнующим. Петербургские дамы собирались в его квартире и ждали очереди приглашения в его постель».

Следом за Распутиным в спальню сунулась было томная блондинка с жемчужной заколкой в пышных волосах – она не видела, что в спальню уже вошла баронесса, – но вовремя остановила себя: она уже слышала ранее, что Распутин считает свою спальню, свою постель «святая святых» и туда никто, даже Дуняшка и дочка Распутина, Матрена, которую гульба отца нисколько не задевала, почти не имеет хода. Только по приглашению «старца». А если кто-то появляется без приглашения, то Распутин начинает лютовать. Впрочем, Дуняшка бывала там часто, Дуняшке можно было – ведь кто-то должен же был убирать спальню, смывать мокрой тряпкой с пола плевки, окурки, бумажки, ломаные куски грифельного карандаша, поскольку Распутин везде, даже в постели, сочинял записки разным чиновникам, требуя от «милаих дарагих» устроить кого-нибудь к себе на работу либо дать денег.

– Куда? – крикнул блондинке Секридов. – Ефимыч может ногой в зад засадить! Аккуратнее, дамочка! – Понизил голос: – Раз он сказал, что всех обслужит – значит, всех и обслужит.

– Хам! – без особого воодушевления бросила блондинка филеру.

К ней подступила чернявая, с жаркими фиолетовыми глазами малоросска в бархатном платье, проговорила небрежно:

– А вам, милая, к святому отцу надо в очередь встать.

– Кому? Мне? – Блондинка опешила.

– Нет, Наполеону Бонапарту! – лихо обрезала ее смуглая малоросска.

– Я не во имя греха прибыла к Григорию Ефимовичу, – сказала блондинка, – а во имя спасения души.

– Все мы тут во имя спасения души, всех святой отец оприходует, – грубо проговорила малоросска и, усмехнувшись, потянулась долгоногим ладным телом, суставы у нее сладко захрустели, – так славно оприходует, что мало не покажется. А кому покажется – добавит.

– Фу! – оскорбилась блондинка и отошла в сторону. Вспомнила о том, что как-то прочитала в газете признание жены Распутина, Прасковьи Федоровны Дубровиной, которая сказала о муже довольно равнодушно: «Сил у него на всех хватит».

Баронесса выкатилась из спальни минут через двадцать, не стесняясь, поправила пуговицы на лифе, рукою тронула волосы и произнесла буднично, словно в бане:

– Следующий! – Поправилась: – Следующая!

Баронесса была довольна: и удовольствие получила – хотя ей приходилось зажимать ноздри пальцами, когда до нее дотягивался запах немытых ног и потных гениталий, – и мужа вперед продвинула. Теперь ей оставалось одно – ждать.

Следующей в спальню пошла малоросска, на ходу скосила глаза на собравшихся женщин, простецки подмигнула блондинке с жемчужной заколкой, молвила тихо и четко:

– Счас я ему покажу!

Старший филер Секридов не выдержал, восхитился:

– Вот бой-баба! Люблю таких!

– Как бы Ефимычу плохо не стало, – обеспокоенно проговорил Терентьев.

– Это мы еще посмотрим, кому плохо станет. – Голос Секридова сделался насмешливым. – А ты, милый, все засекай да запоминай, ведь нам по этому дню придется развернутый отчет писать. Понял?

Он не знал, кто такой Терентьев, думал – обычный новичок, прошедший проверку в департаменте «на вшивость», и никак не связывал его с фамилией грозного товарища министра внутренних дел.

– А вдруг у него сердце прихватит?

– В том никакой нашей вины не будет. Позовет на помощь – придем. А так… – Секридов красноречиво развел руки в стороны.

Снизу тем временем пришел младший филер – напарник Секридова, вислогубый парень с неприметной внешностью.

– Ты чего? – воззрился на него Секридов.

– Холодно в подъезде. Совсем дуба даю в дворницкой.

– Ладно, садись. – Секридов подвинулся на лавке.

– Ну и бардак тут у вас, – оглядевшись, молвил младший филер.

– Это не наше дело.

– А пошто Распутина охраняют, будто царскую особу?

– Это тоже не наше дело. Говорят, «сам» приказал. – Секридов поднял глаза на потолок. – «Сам»!

– Господин полковник Комиссаров?

– Бери выше.

– Его превосходительство дядя Степан? – Так младший филер, человек неопытный, звал Белецкого, и не только он звал, а и многие филеры персональной охраны.

– Еще выше!

– Его высокопревосходительство господин министр Алексей Николаевич Хвостов?

– Выше, выше, еще выше!

Что может быть выше Хвостова, младший филер даже представить себе не мог, губы у него побелели от внутреннего холода, внезапно поселившегося в животе, – он и так замерз, а тут стало еше холоднее, – стукнул зубами, отвернулся от начальника, просунул руки под коленки и замер в согнутом состоянии, ожидая, когда к нему придет тепло.

Малоросска вышла от Распутина также через двадцать минут, глянула поверх голов куда-то в угол прихожей:

– Приема, похоже, больше не будет.

– Как так? – нетерпеливым шепотом спросила блондинка – ей надо было вызволить своего мужа из армии и перевести в Петроград, в штабное ведомство генерала Янушкевича <cм. Комментарии, – Стр. 416. Янушкевич Николай Николаевич…>, но сделать этого не мог даже сам всесильный Янушкевич. А вот Распутин мог.

– Машина находится во временном простое, железу тоже необходим отдых.

Из двери высунулся лохматый, с вытаращенными глазами Распутин, ткнул пальцем в малоросску:

– Эй, кудрявая! Как тебя зовут?

– Галина. Фамилию надо?

– Ну и… – Распутин, тяжело дыша, покачал головой. – Автомобиль «напиер», шесть цилиндров! – И снова скрылся в спальне.

– А как же я? – обиженно выступила вперед блондинка. – Григорий Ефимович!

Но Григорий Ефимович не отозвался, было слышно, как он пошуровал чем-то в спальне и затих. Секридов не выдержал, прижал к губам кулак, давясь смехом, прохрюкал что-то в него, потом отвернулся к стенке, затрясся, задергал плечами, головой, всем телом – по нему словно пропустили электричество. Отсмеявшись таким странным образом, Секридов кулаком стер слезы с глаз, сказал Терентьеву:

– Первый раз в жизни вижу такое.

Младший филер сидел с круглыми от удивления глазами, хлопал ими и ничего не говорил, лишь притискивал руку ко рту, кривился лицом и так же, как и Секридов, иногда подергивал плечами.

Отдыхал Распутин недолго – не более получаса. Вышел из спальни босой, в нижней рубашке, в штанах с незастегнутыми пуговицами.

– А где цыгане? – спросил он у Секридова. – Ты, сыщик, все в этом мире знаешь… Где чернозадые?

– Цыгане на месте, Григорий Ефимович. Спят, поскольку им отдых потребовался.

– А чего это вас трое стало? – Распутин подозрительно сощурился.

– Да вот, малец снизу прибежал погреться, – Секридов обхватил младшего филера одной рукой, – внизу у него зубы с зубами склеились от холода.

– А-а-а. – Распутин разрешающе махнул рукой. – А цыганам – подъем! Хватит прохлаждаться – веселиться будем! Дунька! – выкрикнул он зычно. – Неси сюда ведро с холодной водой.

– Зачем? – высунулась с кухни Дуняшка.

– Цыган будить будем.

Секридов с места не поднялся и цыган будить не пошел, ему интересно было, что будет дальше.

– Счас! – взвизгнула Дуняшка. Ей тоже было интересно происходящее. – У меня как раз целый бак воды заготовлен, до самых краев налит. Пхих! – Дуняшка скрылась на кухне.

– Не телись, – подогнал ее Распутин вслед, – давай быстрее воду!

Дуняшка выметнулась с кухни через несколько секунд, держа в руках эмалированное ведро с водой. Распутин перехватил ведро. Сбоку к нему неожиданно подступила блондинка, спросила растерянным голосом:

– А как же я?

– Чего «ты»?

– Ну… – Блондинка выразительно покосилась на дверь спальни. – У меня муж в беде.

– Выручим твоего мужа, – пообещал Распутин, – погоди. Сейчас только цыган разбужу. – Он подхватил ведро под тяжелое днище, прошлепал в комнату, где отдыхали цыгане, и с ходу окатил водой гитариста Иону и лежащего рядом старшего в цыганской труппе – седого, с лихо закрученными усами регента, а когда регент, ничего не понимая спросонку, вскочил и выдернул из-за голенища сапога короткий, с темным нечистым лезвием нож, почерневший от пота, Распутин с грохотом откинул от себя ведро и выхватил из кармана штанов деньги, много денег – тысячи, наверное, две, а может, и больше, швырнул регенту в руки:

– Держи! И не дуйся на меня!

Регент дуться не стал, сунул нож за голенище, отер рукой мокрое лицо. Через пять минут цыгане уже бренчали на гитарах, а рослая, с крупными белыми зубами, похожими на перламутровые клавиши рояля, цыганка по имени Клавдия пела, будоражила кровь Распутину, маня его неведомо куда – в полынные, с горькими ветрами просторы:

Серьги, табор, кольца, бубенцы.
Мчатся кони, кони-сорванцы,
В голубую даль степей…


Распутин, мигом распалившись, топал голыми пятками по полу, взвизгивал и косил глаза на Клавдию: цыганка ему очень нравилась.

– Я тебя, чавелла ты моя, озолочу! – воскликнул он азартно, когда Клавдия кончила петь, выдернул из кармана еще одну пачку денег, на этот раз полусотенных, скрутил их в рулон и кинул Клавдии в руки.

Та ловко поймала деньги, ни одна кредитка не соскользнула на пол, призывно улыбнулась Распутину.

– Йй-э-эх! – взвизгнул тот азартно, возбужденно, хотел было шагнуть к цыганке, в водянистых глазах его сверкнул огонь, но перед Клавдией выдвинулся регент в мокрой рубахе, с крупной золотой серьгой в ухе, – Распутин только сейчас увидел, что ухо цыгана проколото, как у бабы, и в мочке болтается серьга, – предупредил «старца» жестко:

– Ефимыч! Мои люди – не то что эти. – Он повел головой в сторону прихожей. – Не цапай! – Регент выразительно пошлепал рукой по голенищу, за которым был спрятан нож.

– Понял. – Распутин, словно пленный, поднял руки и лихо пристукнул голыми пятками друг о друга. – Все понял, старшой. – Отступил назад от красивой рослой цыганки, облизнулся по-кошачьи.

– Ну и молодец, Ефимыч, – похвалил его регент.

– Эх, мама, роди меня обратно! – выкрикнул Распутин неожиданно жалобно, в уголках глаз у него заблестели слезы, он затянулся дымным теплым духом прихожей, в которой сейчас колготилось столько народу, покрутил головой ошалело, помотал рукой в воздухе, ища чего-то или кого-то, а чего-то или кого-то не было, поморщился с досадой и вновь позвал свою «племяшку»: – Дунька!

Та мигом высунулась из кухни:

– Чего изволите?

– Бутылку вина!

– Открытую или нет?

– Откупоренную, чер-рт побери, откупоренную!

Дуняшка принесла бутылку мадеры с пыльными боками – даже не вытерла ее, – сунула Распутину в руки, тот ловко ухватил бутылку, сунул горлышко в рот и, продолжая плясать, опорожнил, кинул на пол, поддал ногой. Бутылка с чугунным звоном откатилась к двери.

– Дуняшка!

– Чего? – Растрепанная, с загнанным лицом и побелевшими глазами Дуняшка снова высунулась из кухни.

– Повторить! – скомандовал Распутин.

– Не много ли будет, Григорий Ефимович?

– Повторить! – вновь упрямо скомандовал Распутин. – И не перечь мне, подлая!

– Где уж с нашим рылом да в ваши галоши, – не выдержав, сдерзила Дуняшка.

– Повторить! – в третий раз приказал Распутин, продолжая отбивать пятками чечетку.

Гитары надрывались, регент тряс широкими деревянными кольцами с насаженными на них бубенцами. Клавдия куда-то подевалась – то ли в туалете засела, то ли в одиночку пробавлялась выпивкой, в непонятный круговой танец пустились женщины, находившиеся у Распутина на именинах, – все сразу, друг за дружкой, легко притопывая ногами и ахая; Распутин ярился, вскидывал потную голову и продолжал тянуть в сторону кухни руку:

– Повторить!

Дуняшка принесла еще одну бутылку мадеры – такую же пыльную, с приставшими к бокам кусочками пробки.

– Чего так долго? – подлаживаясь под гитарный звон, недовольно выкрикнул Распутин. – Тебя только за смертью посылать!

Вещие слова произнес Распутин, для себя вещие: на дворе стоял 1916 год – последний год его жизни.

– Пробку из горлышка тяжело вытягивать, – пожаловалась Дуняшка, ревниво оглядывая женщин, ведущих хоровод, затем, лихо крутя пухлым, подрагивающим на ходу задом, пошла на кухню. – Оттого и долго! Не мужик я – баба!

– Но, шалава! – выкрикнул Распутин, осекая, глаза его влажно заблестели: к нему приближалась блондинка. Распутин обхватил ее за плечи, прижал к себе.

– А когда же… – плаксиво затянула блондинка.

– Сейчас! Прямо сейчас! – рявкнул Распутин, не дав договорить блондинке. – И с твоим мужем все будет в порядке. Поняла? Становись в позу!

– Как? При всех? – испугалась блондинка.

– А чего тут такого? Все мы люди, из одной задницы на свет вылезли, никто из нас не родился из уха или из пальца. А ну, снимай штаны и становись в позу!

– М-м-м-м. – Ярко краснея щеками, блондинка замялась.

– Не мычи – не корова! Сказал, становись в позу – значит, становись! Это святое дело, я из тебя грех изгонять буду, а заодно вымаливать прощение за твоего мужа и определять его на новое место. – Распутин начал решительно расстегивать свои шаровары.

– При всех? – мучаясь, вновь выкрикнула дама.

– При всех, – подтвердил Распутин, – это будет этот самый… урок, словно в гимназии. Для показа, как надо изгонять беса.

– Так ведь стыдно же, – простонала, продолжая мучиться, блондинка.

– Ничего стыдного в этом нет, – заявил Распутин, расстегивая штаны и подергав одной ногой, чтобы они побыстрее соскочили с него. – Все от Бога, а то, что от Бога, – не стыдно.

Цыгане со своими гитарами поспешно отодвинулись назад – они оказались людьми совестливыми, дамы убыстрили свой хоровод, расширили круг, внутри этого круга находились Распутин и блондинка.

Распутин снова подергал вначале одной ногой, потом другой, окончательно освобождаясь от штанов – они сползли на лодыжки и застряли там, благополучно вылез из них, отпихнул в сторону, нагнулся, чтобы развязать лямки кальсон, но не удержался, покачнулся и сел на пол, замычал от досады. Блондинка в нерешительности стояла рядом с ним, поправляла рукой волосы. Распутин приподнял широкую длинную юбку, сунулся внутрь, поглядел, взлохмаченный, вылез обратно.

– Темно, как в заднице у эфиопа, – сообщил он, – фонарь, что ли, засветить? Впрочем, мой приятель, – Распутин хлопнул себя ладонью по кальсонам, – все и без фонаря отыщет. Не впервой…

Покачиваясь туловищем то в одну сторону, то в другую, кряхтя и роняя мокрядь в бороду – из носа у него обильно сочилась простудная влага, – Распутин развязал жидкие матерчатые лямки на кальсонах, поднялся на колени, расстегнул единственную пуговицу на поясе.

– Ну, ты еще не голая? Все телишься? – грубо прикрикнул он на блондинку, кряхтя, ухватился за край юбки, потянул на себя.

Юбка порвалась по шву, блондинка взвизгнула и, не устояв на ногах, повалилась на Распутина. Тот деловито, с какой-то паучьей цепкостью обхватил ее руками, развернул к себе спиной и ткнул кулаком в затылок, чтобы та встала «в позу». Вновь прикрикнул:

– Ты чего, гнуться не умеешь? – Вторично потыкал ей кулаком в затылок.

Блондинка не выдержала, попросила задрожавшим голосом:

– Не на-адо!

– Надо, надо, – деловито пробормотал Распуган, прилаживаясь к блондинке, – сейчас я из тебя беса, милая, изгоню… Уж больно пакостный бес сидит в тебе.

– Прошу вас, не надо, мне стыдно, – давясь слезами, простонала блондинка.

Дамы замедлили свой шаг, хотя хоровод продолжал кружиться около Распутина, цыгане по команде своего предводителя, не прекращая бренчать на гитарах, двинулись к двери. Распутин же не замечал ничего из того, что происходило в квартире. Он был занят, из уголков рта у него свесились две осклизлые нитки слюны.

– Никогда не видел такого. – Младший филер, не выдержав, схватил Секридова за руку. – Погано все это!

– Да, мерзко, – согласился Секридов.

– Застрелить бы его!

– Ага, – растроганно качнул головой Секридов, – и сразу в Сибирь, на вечное место жительства.

– Почему вечное, дядя Семен?

– Да потому, что нас оттуда никогда не выпустят.

– Тьфу! – Не зная, что сказать, младший филер сплюнул себе под ноги.

– Его и без нас убьют, не переживай, – успокоил своего подопечного Секридов, – ходить ему по земле и творить такие вот чудеса осталось недолго, поверь мне.

Терентьев, с мрачным вниманием прислушиваясь к разговору двух филеров, подумал о том, что надо бы о нем сообщить Белецкому – слишком уж разоткровенничались ребята, но потом решил, что делать этого не стоит… Белецкий ведь не поручал ему следить за филерами? Не поручал. Значит, не стоит. Терентьев вздохнул, сгорбился, уперся подбородком в руку, застыл в позе роденовского мыслителя.

– Убьют? – спросил Секридова младший филер.

– За милую душу.

– А кто?

– Тебе чего, фамилии надо сообщить? Если бы я знал! – Секридов приподнял одно плечо. – Сильные мира сего, великие люди… И убьют обязательно, в этом я уверен на сто пятьдесят процентов. Но не наше это, парень, дело. Наше дело – охранять дедушку русского разврата. Самое главное – чтобы убийство не пришлось на нашу смену.

– Ну-у… если его будут… это самое… – Младший филер провел себя пальцем по горлу. – Если секир-башка сделают тут, на третьем этаже, а мы будем находиться внизу, в дворницкой, то как же мы услышим, что его убивают?

Старший цыган-регент помахал филерам рукой:

– Адью!

Его команда стремительно, не создавая шума, вывалилась за дверь. А Распутин продолжал «изгонять беса» из блондинки. Блондинка зарабатывала «откупную» для своего мужа. Женщины перестали вести хоровод, затихли, окружили Распутина с блондинкой. Распутин, распалившись, хрипел, ахал, закусывал слабыми своими зубами губы, втягивал в себя воздух, вскрикивал – вел себя как кавказец из конвоя царя-батюшки, женщины заинтересованно смотрели на происходящее, будто все видели впервые.

Вечерело. Зимой вечера наступают рано, бывают они длинными, тоскливыми, в голову всегда приходят тоскливые мысли, отвязаться от них трудно. Секридов тоже, как и Терентьев, помрачнел. Младший филер, не выдержав, сбежал в дворницкую.

– Лучше тамошний холод, чем здешнее тепло, – сказал он. Женщины с усмешкой поглядывали на малоросску:

– Ну что, подруга? Слаба ты оказалась – не ты взяла верх, а святой отец.

Та смущенно отводила глаза в сторону, приподнимала то одно плечо, то другое.

Ночевать остались все в распутинский квартире: часть женщин «старец» расположил у себя в спальне, часть в зале; укладываясь на ночь, он долго не мог успокоиться, метался по квартире, возникая, словно призрак, в разных ее углах, прилаживался то к одной женщине, то к другой, кропотал, кашлял и успокоился очень нескоро.

Блондинке он выдал на руки клочок бумаги, на котором написал коряво, без запятых и точек, старательно выводя буквы: «Милан дарагой памаги бедной женщине она заслуживает этого».

– И куда мне с этим? – жалобно спросила та.

– Куда хочешь. Любой начальник примет и поможет.

– Чудеса. – Блондинка изумленно покачала головой, была она помята, лицо – бледное, в глазах застыл испуг.

– Дамочка, – улучив минуту, позвал блондинку к себе Секридов – ему было жаль эту женщину, а еще более жаль ее мужа, ставшего рогатым, вполне возможно, ни за что, – не бойтесь, подойдите ко мне. Я вас научу, как этой бумажкой пользоваться.

Та приблизилась к Секридову, проговорила горько:

– А как пользоваться? Отдать прислуге, чтобы та сходила в нужник?

– Ни в коем разе! Эта бумажка серьезная, поверьте мне!

Блондинка только сейчас поняла, зачем сидят в прихожей два мужика и вообще по какому ведомству они проходят, поясняла Секридову, чего ей нужно, старший филер, выслушав ее, придавил руками воздух.

– Меньше слов, дамочка, – больше дела! – патетически воскликнул он. – А сделаете вы, значитца, вот что… – Он подробно объяснил блондинке, что надо делать, куда идти, с кем общаться. Та растерянно кивала головой, запоминая, куда ей надо идти и кому сунуть в руки бумаженцию с распутинскими каракулями. – А сейчас, дамочка, отправляйтесь-ка домой, – посоветовал на прощание Секридов.

– Не могу, – испугалась блондинка, – Григорий Ефимович обидится.

– Тут ведь что образовалось, вы сами видите – бардак-с! А бардаки – по законам военного времени – явление наказуемое.

Блондинка Распутина боялась больше, чем наказания по «законам военного времени», – боялась, что тот отберет свою цидулю, пратецу с карандашными каракулями, – и в квартире осталась.

– Дура! – выругался Секридов.

Спать Секридов с Терентьевым устроились в прихожей, чем Секридов был очень доволен: в прихожей ведь – не в дворницкой. В дворницкой стены промерзлые, с ледяной солью, выступившей в углах, живой человек за ночь превращается в Деда Мороза, а здесь – благодать. Секридов улегся на кушетке, обтянутой прочной «чертовой кожей», вытертой до основания, Терентьев – на принесенной с кухни лавке.

Улегшись, Секридов потянулся лихо, с силой, так, что бедные кости заныли, захрустели, в суставах раздался хряск, поохал сладко, хлопая по рту ладонью. Наконец-то – отдых. Терентьев сложился калачиком, всхрапнул и стремительно провалился в сон, но тут же выплыл из него, зевнул лениво:

– А эти… они нам спать дадут или нет? Больно уж колготятся!

– Да наплюй ты на них, – посоветовал Секридов, – заставь себя ничего не слышать… И все будет в порядке.

– Это я умею – спать и ничего не слышать, – сказал Терентьев. – Можно, конечно, спать и все слышать, но это будет уже не сон.

Не напрасно филеры остались ночевать в распутинской квартире: утром в дом ворвались два небритых мужика в бобровых шапках, в шубах, отороченных тем же самым дорогим бобровым мехом – и волос такой же, и ость с подпушкой, и оттенок меха – все сходится, будто шкуру содрали с одного и того же зверя, хотя на каждого мужика ушло не меньше десяти бобров, – с заряженными ружьями в руках. Заревели дружно, в одну глотку, так, что в окне задзенькали стекла:

– Где тут наши лахудры? Вот с-суки, куда повадились бегать!

Секридов стремительно поднялся со своего диванчика, выдернул из-за пазухи крупный тяжелый браунинг.

– Кто такие?

– А ну, убери свою пукалку! – выступил вперед один из прибывших, постарше возрастом, солиднее, дохнул пьяно и выставил перед собой ствол ружья. – Я этих пукалок фронту поставил знаешь сколько? И не только пукалками занимаюсь, но и оружием посерьезнее!

Секридов понял, что перед ним находится один из заводчиков, работающих по военному ведомству, – с такими людьми надо быть поаккуратнее, они всесильны, – отступил чуть назад. Пробормотал смятенно:

– Да как сказать…

– Где моя лярва? – взревел старший, сдернул с головы шапку, обнажив голову с крупной блестящей лысиной.

– Нет здесь никого!

– А хозяин? Кто с хозяином спит?

– Григорий Ефимович? Он дома, но спит один!

– Врешь!

– Вот те крест! – перекрестился Секридов, скосил глаза в сторону: а где же его молчаливый напарник? Было бы хорошо, если бы он сообразил и вывел заночевавших здесь дамочек через черный ход из дома, тогда все рогоносцы останутся ни с чем.

Терентьева в прихожей не было – он все понял в первую же секунду и исчез стремительно и неприметно, едва в прихожей появились бобровые шапки.

«Молодец, мужик! – похвалил про себя Терентьева Секридов. – Червонец премии честно заработал – толково повел себя…»

– Зачем так грубо, господин хороший? – Секридов с досадою поморщился, сунул браунинг за пояс. Сунул так, чтобы было удобно хвататься за рукоять, если разъяренные гости вздумают стрелять. Секридов во всех случаях опережал их. – Не было здесь никого, господа хорошие! – обиженно проговорил Секридов. – Из женского пола – лишь одна прислуга. Да сегодня вечером, насколько я знаю, поездом из Тюмени должна прибыть супружница Григория Ефимовича. Прасковьей Федоровной ее величают.

– Гришка точно один ночевал?

– Вот те крест! – Секридов вновь перекрестился.

– Надо проверить, – выступил вперед второй из гостей, тот, что помоложе, также снял с головы бобровую шапку. – Это дело такое…

– Да, баба – это животное сложное, которому и доверять надо, и верить нельзя… Как тут быть – ни один человек в мире не подскажет. А ну, веди нас в апартаменты, дятел! – угрожающе произнес старший, шапкой стер пот с лысины.

Секридов прикинул: успел Терентьев увести беспутных бабешек или замешкался? По времени выходило: должен был успеть.

– Хоть и не положено это, но, понимая щекотливость происходящего, покажу вам апартаменты Григория Ефимовича. – Секридов попятился назад, видя, как наливаются свинцовой злостью глаза гостей: если в них не стравить давление, они и сами взорвутся, и квартиру всю разнесут. – Пожалуйте! Разденьтесь только, в квартире жарко. Да и в шубах неудобно…

Секридов ловко, будто всю жизнь занимался этим, принял от сердитых господ шубы и шапки, определил на вешалку. Поинтересовался невинно:

– Может, чайком побаловаться желаете?

– А ну, кончай пыль из подушек выбивать! – вскипел поставщик оружия. – Если найдем здесь кого-нибудь из своих лярв – дырка в черепе обеспечена и тебе и Гришке.

– Договорились! – соглашаясь с таким условием, скромно потупил глаза опытный филер.

Женщин в квартире не оказалось. Ни одной. Молчун Терентьев был расторопным человеком, успел их прямо в ночных рубашках спустить по лестнице черного хода вниз. Хорошо, что пальто их и шубы висели не в прихожей, а на другой вешалке, если бы рогоносцы увидели их в прихожей – без стрельбы не обошлось бы. Гости заглянули даже в спальню «старца».

Распутин лежал ни жив ни мертв. Надвинув на голову подушку, он тихо всхрапывал, делая вид, что погружен в глубокий сон.

Когда гости ушли, Распутин появился в прихожей, бледный, с отечными потемневшими глазами и мокрой, нехорошо подрагивающей бородой, спросил шепотом:

– Ушли?

– Так точно! – коротко отозвался Секридов.

– Хорошо, что я вас, филеров, в дом догадался пустить, – сипло пробормотал Распутин, – это мне Бог повелел…

О Белецком он уже забыл. Секридов деликатно похмыкал в кулак. Распутин перекрестился в угол:

– Вот страхи-то Господни, а! Молиться сегодня буду, грехи свои замаливать… Никуда не пойду!

Хватило его ненадолго. Испуг прошел, и Распутин поехал в любимую «Виллу Роде» пить водку из кофейника и мадеру из двухлитрового чайника, прямо из носика – очень ему понравилось пить мадеру из носика…

– Не надо чикаться со стаканом, – говорил он, – продукт, нигде не задерживаясь, оказывается прямо в организьме. – То, как он произносил слово «организм», вызывало у всех улыбку.


Инженер Гейн, а по некоторым документам – Гейне, что давало инженеру возможность говорить о своем родстве с гениальным поэтом, Распутину не понравился: слишком вертляв, мокрогуб, быстроглаз, длинный нос имеет цвет свеклы – это единственное, что приглянулось в инженере «старцу», поскольку Распутин и сам был носат. Он хотел выругаться, но, глянув на нос Гейна, ругаться не стал, лишь вытянул ноги в мягких, на рубиновой байковой подкладке, лаковых галошах, пошевелил в них пальцами ног.

– Ну, выкладывай! – Голос Распутина был едок и знающ.

– Отец святой, может, прежде стопочкой угостишь? – неожиданно попросил Гейн.

Распутин вновь глянул на длинный свекольный нос инженера. Усмехнулся.

– Ежели ты чего-нибудь полезное для меня принес – «монополькой» зальешься, До конца жизни не выхлебаешь, столько ее у тебя будет, а ежели…

– Отец святой, ну стопочку… – начал канючить Гейн.

– Что, колосники в печке совсем перегорели? – вспомнил Распутин когда-то услышанную в Москве фразу.

– Нет, не колосники, с колосниками все в порядке, а вот сосуды расширить надо, – с жалобным видом пояснил Гейн, – у меня болезнь сосудов – сужение… Пока не согрею их, не расширю пока – маюсь дикими головными болями. Даже соображать перестаю.

– Ну, милок, – Распутин не выдержал, крякнул, – видал я всяких интеллигентов, но таких…

– Истинную правду говорю, Григорий Ефимович, – сосуды…

Распутин сдвинул под табуретку ноги в лаковых галошах, приподнялся и выкрикнул зычно, так, что в груад у него что-то хрустнуло:

– Дуняха, налей в граненый стакан водки, возьми пару картох, кусок хлеба и принеси сюда!

У инженера красным светом, будто у кролика, зажглись глаза, он глянул в сторону кухни и облизнулся. Дуняшка копалась долго, чем-то громыхала, будто искала водку среди кастрюль, на лбу инженера от нетерпения даже появился пот, рот начал нервно подергиваться.

«Хар-рош, – невольно отметил востроглазый Распутин, – да он, больной совсем. Такого в руках держать очень легко. За стопку водки он продаст кого угодно – и мать с отцом, и царя с царицкою. Мда-а-а». Наконец Дуняшка принесла стакан водки, наполненный до краев, неочищенную картофелину и кусок огурца – набор немного не тот, что заказал Распутин, но «старец» придираться к «племяшке» не стал, вяло махнул рукой и показал глазами на инженера:

– Ему вот. Не пьет человек, а лечится.

Гейн подхватил дрожащей рукой стакан, стремительно поднес ко рту, выпил жадно, в несколько крупных гулких глотков, лицо у него быстро расслабилось, стало спокойным, довольным, он стряхнул себе в рот остатки водки – несколько капель, – и облегченно вздохнул:

– У-уф, Григорий Ефимович! Вы спасли меня!

– Закусывай! Вот племяшка тебе специально картоху с огурцом принесла.

– Закуска – дело десятое, Григорий Ефимович! Главное – расширить сосуды. А это без лекарства невозможно.

Когда Дуняшка убежала, Распутин перевел взгляд на Си-мановича, до сих пор не проронившего ни слова.

– Ну?

– Дело-то оказалось серьезное. – Симанович задумчиво помял рукой подбородок, кивнул в сторону Гейна: – Он все расскажет. – Тут Симанович не удержался и похвалил: – Хороший человек оказался!

– Это мы еще посмотрим, это в будущем. – Распутин, весело сощурив глаза, хмыкнул – Гейн хоть ему и не понравился, но «старец» уважал людей, умеющих пить, а инженер умел пить и из-за этого, видать, не раз вылетал со службы. – Как там в этой присказке будет? «Слепой сказал: «Посмотрим», глухой сказал: «Послушаем»? Ну!

– Есть у меня приятель один, Борька Ржевский, журналист. Мужик он не самый плохой, на Балканах воевал, орден имеет. Так он собирается отбыть в Швецию по делам одной мебельной фирмы.

Распутин молчал, продолжая цепко и лучисто смотреть на инженера.

– А из Швеции он поедет в Норвегию, в город Христианию, с деликатным поручением – передать письмо иеромонаху Илиодору, – Гейн перевел дыхание и умолк, у него словно бы что-то останавливалось внутри, он не мог долго говорить.

– Илиодорка – гнилой человечишко. – Распутин вздохнул. – Котях! А что нацарапано в том письме – неведомо?

– Что в письме – неведомо, но на словах велено передать Илиодору, что его ждет большая сумма денег, если он вернется в Россию и убьет вас.

– Кто посылает Ржевского в Христианию?

– Хвостов.

Хоть и ждал этого ответа Распутин, а все равно вздрогнул, крепко, до скрипа, сжал зубы. Пробормотал тускло:

– Ладно, запомнил… Что еще?

– Илиодор написал книгу.

– И об этом слышал.

– Там, говорят, много о вас, Григорий Ефимович. О вас, о государе и императрице Александре Федоровне. Хвостов хочет выкупить эту рукопись.

– Зачем?

– Не ведаю, право. Можно, только догадываться зачем.

– Мне догадки не нужны, мне надо знать точно. – Распутин приподнялся на стуле, словно кречет, что-то высматривающий в округе, выкрикнул зычно: – Дуняшка! Еще водки!

– А познакомиться с письмом никак нельзя? – спросил Симанович.

– Боюсь, что нет.

Через пятнадцать минут Гейн, покачиваясь на ослабевших ногах, ушел, а Распутин взялся за телефон, покрутил ручку, назвал барышне, по-гимназически тоненько пропищавшей что-то в трубке, номер, с которым хотел соединиться.

Когда услышал резковатый ответный басок, спросил грубо, на «ты», зная, что это сойдет ему с рук:

– Степан, как ты ко мне относишься?

– Кто это? – вскинулся на том конце провода Белецкий, словно бы не веря тому, что слышит.

– Кто, кто… Дед Пихто, – ворчливо пробормотал Распутин. – Святой человек это.

– А-а, Григорий Ефимович, – пробормотал Белецкий облегченно, – это вы? Как отношусь? Хорошо отношусь, даже очень… И этим все сказано. Что-нибудь случилось?

– Почему ты, Степан, считаешь, что у меня что-то случилось?

– Я полицейский, а у полицейских нюх стоит на первом месте. Не будет нюха – меня, как старую клячу, пустят в расход. Так что выкладывайте, Григорий Ефимович. – Белецкий был с Распутиным вежлив, на «вы» – хотя он и был расположен к «старцу», и делал на него ставку, но на сближение не шел. Белецкий вообще мало с кем шел на сближение.

– Убить меня, Степан, хотят, – пожаловался Распутин.

– Кто?

– Да ты знаешь. Твой дружок и начальник, которого я вместе с тобою и привел на это место.

– Я вам это сказал, Григорий Ефимович, еще в день ваших именин. И филеров из квартиры попросил не выгонять. Было такое?

– Насчет филеров ты, Степан, был прав. Толковые оказались ребята.

Белецкий легко и безмятежно, словно гимназист, у которого наступили каникулы, рассмеялся.

– А что касается Хвостова, то вы не удивляйтесь. У него работа такая, – сказал он.

Распутин посмурнел – он понимал: если Хвостову не помешают, если это не сделает такой же влиятельный в темных подвалах Министерства внутренних дел человек, то ни царь, ни царица его защитить не сумеют – пуля, нож, веревочная петля-удавка обязательно найдут. «Старца» убьют, а вину свалят на какого-нибудь ломовика-извозчика, по дурости вышедшего на улицу с ножом в кармане. Таким влиятельным человеком мог быть только Белецкий.

– Степан Петров, – униженно попросил Распутин, – помоги мне – и ты не пожалеешь… А, родимый?

Белецкий молча дышал в трубку: наступил тот момент, когда надо было выбирать: или – или… То, что было раньше, – это была лишь предварительная прикидка, когда можно было колебаться, менять позицию, после же того, какой сделает выбор, колебаться будет уже поздно. Это смертельно опасно. В общем, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. С одной стороны, он мог угодить в ловушку и «почить в бозе», а с другой… с другой, ему давно пора быть министром внутренних дел – ему, профессионалу, а не задастому толстяку Алешке Хвостову, выросшему на орловско-нижегородских харчах, среди свиней и кур, максимум на что способного – быть губернатором. Но губернатором он уже был… Значит… Белецкий не удержался, вздохнул. Значит, или грудь в крестах, или голова в кустах, значит, пора Алешке на свалку, в мусорную яму, в отбросы. Белецкий попросил Распутина:

– Расскажите, Григорий Ефимович, что вам известно! Распутин рассказал. Белецкий спросил:

– А Гейну откуда стало это известно?

– Мне показалось, что Гейн этот самый спит с бабой Ржевского. Ржевский под пьяную лавочку ей в постельке проговорился, она и отнесла своему дружку-пьянице, а тот через Симановича – ко мне.

Сидел Белецкий у себя за столом спокойный, с бесстрастным, чуть сонным лицом, но в висках и в затылке у него сделалось так горячо, что кровь тугими ударами застучала в уши, из-под волос выскользнули несколько капелек пота и покатились по щекам за воротник. Белецкий не шелохнулся – он этого не заметил.

Выходит, Ржевский не послушался его… А если и послушался, то… вот как странно, в общем – через постель. А что? И это ход. И сам вроде бы тайну не выдал, и до Распутина новость донес. Белецкий беззвучно рассмеялся: все, что связано с Распутиным, обязательно пахнет постелью, цыганами и немытым телом. Тьфу!

«Нет, Борька Ржевский не выдал меня, не рассказал Хвостову, как я его прижал. Да ему что, собственная шкура не дорога? Он просто побоится это сделать. Ни сейчас не выдаст, ни потом» – к такому выводу пришел Белецкий и облегченно вздохнул.

– А не похоже ли это на какие-нибудь темные еврейские дела? – спросил он у Распутина.

– Нет, – твердо ответил тот, – евреи против меня не пойдут.

– Хорошо, – сказал Белецкий. – Из дома пока никуда не удаляйтесь, я через час вам позвоню.

– Хоть и непривычно мне это, но придется. – Распутин недовольно закряхтел.

Белецкий приказал адъютанту – молодому жандармскому ротмистру с утонченными чертами лица – никого к нему не впускать, сел за стол, положил перед собой лист бумаги, взял ручку с тонким стальным пером и стал соображать, что же произошло после его разговора с Ржевским, – ему важно было высчитать все по дням и сделать прогноз на будущее: как будут развиваться события. Раскидав на бумаге «пасьянс», он отдельно выписал фамилии, в три столбца: один столбик – его сторонники, его, но не Распутина, эти люди могли относиться к «старцу» по-разному, и хорошо и плохо, другой столбик – его враги, его, но не Распутина, третий столбик – нейтральные люди. Потом составил еще два столбца – чисто распутинские: друзья «старца» и враги его.

«Интересно, можно ли все-таки переманить Ржевского на свою сторону? – задал себе вопрос Белецкий и тотчас ответил – сомнений на этот счет у него не было: – Вряд ли».

Белецкий понял, что после разговора с ним Ржевский сделал попытку выйти на «старца», но потом вдруг испугался чего-то, нырнул в кусты и затаился. Значит, что-то произошло. «Деньги перешибли деньги, – понял Белецкий, – просто в одной куче их оказалось больше, чем в другой».

Через десять минут Белецкий принял решение: дороги их с Хвостовым расходятся окончательно, Белецкий покатит в одну сторону, Хвостов пусть пылит в другую. Он позвонил Распутину:

– Ничего не бойтесь, Григорий Ефимович, но будьте осторожны.


Через неделю Ржевский отправился в Швецию. Место, «согласно купленному билету», досталось в роскошном купе, обитом синим плюшем, с бронзовыми светильниками и хрустальными зеркалами, с персональным умывальником и серыми шелковыми занавесками на тщательно вымытых окнах.

По дороге он пил. Он начал пить еще в Петрограде, когда поезд, готовый к отправлению, стоял у перрона в ожидал громкого колокольного удара, после которого можно было двигаться в путь. Ржевский пил до самого Белоострова – пограничной станции, после которой начиналась «воля» – западные земли, Финляндия, называвшаяся тогда Великим княжеством Финляндским, за Финляндией – Швеция, за Швецией – Норвегия…

В Белоострове Ржевский оделся потщательнее, глянул на себя в зеркало, расправил пальцами мешки, собравшиеся под глазами, и вышел из вагона на перрон. Грудь, ноздри, виски ему стиснуло морозом, северный секущий ветер мел по земле твердую крупку, швырял ее, будто песок, в глаза, вышибал слезы. Ржевский отвернулся от ветра, поднял бархатный воротник своего утепленного чиновничьего пальто и боком, чтобы в ноздри и рот не набило льдистой крупки, помчался в станционный буфет.

У входа в буфет стоял рослый, перетянутый скрипучими ремнями, с внимательным взглядом жандармский офицер в хорошо начищенных сапогах. Ржевский хотел было обойти его, но не сумел – то ли ослабшие от пьянства ноги подвели, то ли перед глазами все опрокинулось и поехало в сторону, то ли еще что-то произошло, – он уткнулся представительному жандарму в грудь, отскочил от него, будто от скалы, засек, что к щегольской шинели прикреплены новенькие серебряные погоны полковника, пробормотал смятенно:

– Извините, господин полковник!

Он ожидал, что в ответ последует снисходительная улыбка полковника, но тот, проявив потрясающую расторопность, надвинулся на Ржевского и что было силы ударил своим ярко надраенным сапогом по ботинку журналиста, придавил ногу, и Ржевский, не вынеся боли, от которой у него перед глазами задымился, покрылся красным туманом воздух, закричал. Полковник, глядя на него и одновременно – сквозь него, поинтересовался, сжав зубы:

– Какое право вы имеете повышать голос на представителя пограничных властей?

– Вы мне наступили на ногу, больно! – поморщился Ржевский.

– Ах, вы еще и недовольны моим вопросом! Это равносильно оказанию сопротивления…

– Полноте, – испугался Ржевский, – я полномочный представитель Красного Креста…

– Да хоть синего креста! Или белого, мне все равно. Пожалуйте в помещение жандармской службы.

– Мне туда не надо! Мне – в буфет!

– Прошу следовать за мной!

Штаб жандармской службы находился на втором этаже станционного здания. Ржевского мигом подняли наверх, потребовали паспорт и обыскали.

У бывшего журналиста от обиды даже задрожали губы.

– Как вы смеете? Я офицер, я воевал…

– Молчать! – тихо и внушительно произнес жандармский полковник – это был Тюфяев, один из лучших сотрудников охранки в России, беззаветно преданный Белецкому.

Белецкому нельзя было промахиваться, он вряд ли бы привлек к операции человека, которому не доверял как самому себе. А Тюфяеву он доверял всецело.

– Я еду в Финляндию по поручению министра внутренних дел, – наконец признался Ржевский. Этот аргумент он оставлял напоследок, думая, что он – неотбиваемый.

– А мне плевать, – спокойно отозвался на это Тюфяев. Он знал, что делал.

– По личному поручению, – попробовал насесть на полковника Ржевский.

– Я же сказал – плевать! Снять вещи этого… – Тюфяев мельком глянул в паспорт, который держал в руках, хотя мог в него и не заглядывать, фамилию Ржевского он запомнил намертво после звонка шефа. – Снять чемоданы с поезда! – приказал он двум жандармам, которые с шашками и громадными револьверами, оттягивающими кожаные ремни, стояли наготове у дверей. – В каком вагоне, в каком купе вы, сударь, едете? – вежливо поинтересовался он у Ржевского.

– Вы за это ответите, – пригрозил Ржевский.

– Конечно, отвечу, – согласился с ним полковник, усмехнулся едва приметно, – как же без этого?

Поезд ушел в Великое княжество Финляндское без Ржевского. Ржевского, кстати, многие современники называли довольно неуважительно Борькой – слишком уж много темных пятен было в его биографии: ведь он не только воевал, но и бывал в «местах не столь отдаленных» – сидел. Вскоре у него нашли письмо Хвостова к бывшему иеромонаху, составили, как и положено, протокол и отправили в Петроград к Белецкому.

Тот, получив пакет из Белоострова, довольно потер руки: схватку он выиграл, дни Хвостова сочтены.

За окном ярилась, бушевала метель, засыпала окна петроградских домов снегом, плотно запечатывала трубы – так, что печи задыхались от дыма, и дворники – безбородые татары, корячась, ругаясь по-русски с невероятным акцентом, ползали по крутым опасным крышам, пробираясь к трубам и руками выгребая из них плотный, черный, смешанный с сажей снег. Снег этот выглядел страшно – походил на пушечные ядра, принесшиеся в Питер с войны.


Распутину не было отбоя от женщин, к нему шли все – кухарки и графини, столбовые дворянки и безродные мещанки, домохозяйки и белошвейки, проститутки и слушательницы Бестужевских курсов, генеральши и жены простых солдат, отбывающие воинскую повинность в окопах, – Распутин никому не отказывал, всем предоставлял место в своей постели, старался в поте лица, кряхтел, напрягался, «изгоняя» из очередной бабенки «беса». А потом писал свои цидулки. Бабенкам же очень нравилось, когда из них «изгоняли бесов».

Единственная крепость, которую не смог взять Распутин, была Ольга Николаевна Батищева, и это выводило Распутина из себя, злило, он топал ногами, хрипел, ругался. Однажды он даже заявил Ольге Николаевне по телефону:

– Я тебя, милая, прокляну! – Задышал часто, будто вулкан, ожидая, что же на это скажет строптивая женщина, но Ольга Николаевна ничего не ответила и повесила трубку.

Распутин был обижен, крутил головой, мычал немо, гонял по квартире Дуняшку, гонял дочь свою Матрену, грозился высечь и одну и другую, потом запирался у себя в комнате, писал на ночь записки и клал под подушку, но ничего не помогало – крепость была неприступна.

Муж Ольги Николаевны, Георгий Батищев, оказался геройским офицером – Распутин думал, что он рохля, сгинет в боевой дивизии, отравленный немецкими газами и посеченный осколками, а оказалось, нет: германских пуль, газов, снарядов Батишев не боялся, он пришел когда-то к Распутину лишь потому, что просто хотел находиться на своем месте, том, что принадлежало ему, не хотел быть чужим на тяжелой войне, но когда увидел, что творится в штабе фронта, задумался: а его ли это место? Тут и Распутин подоспел, подтолкнул Батищева, и тот отбыл на некоторое время в воюющую дивизию.

Больше месяца он слонялся по немецким тылам, благополучно вышел к своим, прихватив в плен кайзеровского майора, лично от Николая получил за это «Георгия», а вскоре и второй орден – за то, что не дал батальону, оставшемуся без командира, покинуть под бешеным натиском немцев свои окопы.

Как-то Распутин приехал в «Виллу Роде» раньше обычного, заперся в отдельном кабинете – отдельный кабинет тем был хорош, что в нем можно было не прятать водку и вино, всему ресторану водку сейчас подавали в кофейниках, а вино в пузатых, на целую семью, чайниках, – а Распутину в его отдельный несли в обычной посуде под салфеткой (хотя первое время тоже маскировали и мадеру тоже подавали в толстобоком чайнике), и пил он уже не таясь…

Впрочем, «старец» научился пить мадеру не только из чайника – дома, на Гороховой, когда он опасался выходить на улицу, он попробовал пить из медного, в котором варят джем, таза, и очень ему это понравилось. Он никогда не думал, что мадера, налитая в таз, может быть так вкусна. А если к этому тазику еще присовокупить строганину из муксуна да жирной селедочки с черным хлебом – тогда вообще получается праздник. Молодец, Дуняшка, сумела наладить бесперебойную поставку муксуна на Гороховую, Распутин ныне ел строганину каждый день, желудок свой тешил.

Мерзлых муксунов для него держали теперь и в «Вилле Роде», и он, всякий раз появляясь в ресторане, обязательно требовал, чтобы с кухни принесли уксуса, соль и перец, и делал из уксуса, перца и соли тюрю – специальный острый соус для строганины, потом громко, чтобы его услышали на кухне, кричал:

– Муксуна сюда!

Он уже ничего не боялся: у Хвостова руки были связаны, бедного министра вообще обвиняли в том, что он стал «катализатором революции», – Распутин только ухмылялся, слыша эту фразу, а потом сам научился выговаривать трудное слово «катализатор», он его произносил в несколько приемов: «ките», «ля», «затер», смакуя его, удивляясь себе самому и людям. Людям за то, что сподобились родить такое неудобное для языка слово, себе – что сумел его осилить.

– Все, Хвост спекся, – говорил он своим собутыльникам по отдельному кабинету, – никогда ему больше не подняться на ноги.

Охрана его также приходила в «Виллу» – располагалась в поварской, за длинным разделочным столом, для прочности поставленным на железные ноги, пила чай, пробавлялась водочкой, ругала «старца» и сырого муксуна, который им, в отличие от Распутина, не лез в горло, сытно закусывала едою более привычной и приятной и икала. Секридов отбыл на отдых, его замещал старший агент Терехов – говорливый тощий мужик с неподвижными маслеными глазами, он пробовал определиться в самом кабинете, но Распутин зло проколол его глазами:

– А ты чего сюда забрался?

– Как чего? Охранять вашу светлость, Григорий Ефимович!

– Вон отсюда! Пшел на кухню! Там тебе и выпить и закусить дадут.

Так что не удалось Терехову удержаться около Распутина, не удалось охранять «его светлость», а заодно и слушать, о чем идет речь в отдельном кабинете, хотя старший агент был тертый калач.

Выпив «мадерцы» с преданным Симановичем, который последнее время не оставлял Распутина, «старец» вышел в зал. Был он одет приметно, в новенькую малиновую косоворотку, подаренную Еленой Джанумовой, сделал знак цыганскому оркестру и тут же пустился в пляс.

Плясал он, по обыкновению, легко, лихо, заводя ресторан, гикая и притопывая мягкими хромовыми сапогами.

Зал он завел довольно быстро, к Распутину присоединилось несколько дам, с ними – офицеры, у одного из них на груди сиял новенький серебряный знак Генерального штаба – этот тщательно причесанный, с волевым лицом человек окончил самую тяжелую академию в России, каковой считалась Академия Генерального штаба, и теперь ему была открыта прямая дорога в генералы, потом из-за своего стола поднялась чопорная, медлительная компания ирландцев – впрочем, вскоре она распалилась не хуже самого Распутина. А Распутин, кружась и притопывая, извиваясь бесом около дамы в изящном синем платье, вдруг вспомнил своего секретаря, которого оставил скучать в кабинете, закричал что было мочи:

– Симанович!

На зов явился секретарь, Распутин сделал ему энергичный жест:

– Давай в круг, Арон!

Симанович, подчиняясь «старцу», неловко влез в круг, затопал оранжевыми, с белыми берцами ботинками, взмахнул пухлой рукой, на которой сиял неземным светом перстень с крупным бриллиантом.

– Пхих! – вскрикнул он.

– Йй-эх! – поддал жару Распутин.

Никто не заметил в пылу, в угаре, в табачном дыму, в музыке и криках, как в дверях ресторана появился подтянутый крепкоскулый офицер с полевыми погонами на кителе, не торопясь огляделся, небрежным жестом отогнал от себя услужливого официанта, поинтересовавшегося, не угоден ли господину фронтовику шика-арный стол с девочками-с, расправил наплечные ремни, поддерживающие тяжелую кобуру с револьвером.

На груди у него поблескивали серебряной белью два Георгиевских креста, под высокой стоячей горловиной кителя алел рубиновой эмалью иностранный орден. Офицер был человеком заслуженным.

Он внимательно и спокойно, без особого любопытства, разглядывал пляшущих людей, лицо его ничего не выражало: ни тепла, ни холода, ни злости – на фронте он привык ко всему и уже не удивлялся ни безудержному веселью сытых людей, казавшемуся кощунственным, когда на фронте тысячами отдавали Богу душу другие люди, голодные, обовшивевшие, обмороженные, слабые от болезней, немецких газов и поноса, ни тому, что ресторан этот насквозь пропах шампанским и коньяком, хотя в России был введен «сухой закон», ни темным личностям, льнущим к иностранцам…

Офицер стоял и ждал. Он уже видел Распутина и, казалось, теперь любовался им – очень уж ловко тот выделывал ногами разные кренделя, носился чертом по залу, гикал, вскрикивал азартно. Уже и музыканты устали, и из круга выпало несколько дам, за ними – офицеры, все до единого. Последним сдался молодой человек, чей китель был украшен генштабовским знаком, он стер обеими руками пот со лба, потом прошелся шелковым надушенным платком и, перебирая ногами, словно был не в силах остановиться, передвинулся к своему столу и обессиленно упал на стул.

От грохота музыки в «Вилле Роде» качались хрустальные люстры. Офицер с орденами продолжал невозмутимо разглядывать ресторанный зал.

К нему снова подскочил проворный официант, спросил, не угодно ли все же господину фронтовику столик? Офицер так же жестом отогнал его от себя, жест был выразительный, официант обиделся и решил больше не докучать сердитому фронтовику.

И вот наступил момент, когда музыканты выдохлись окончательно, им требовалась передышка – пальцы уже свело судорогой, а собственные гитары ничего, хроме отвращения, не вызывали; Распутин, пару раз дернув ногами и отбив лихое коленце, тоже угас, остановился, и тогда в глухой, влажной от разогретых тел тишине прозвучал спокойный голос офицера:

– Гришка!

– Ать? – вскинулся Распутин и задышал трудно, пожалев, что выпроводил из кабинета старшего агента Терехова: офицер расстегивал кобуру своего тяжелого револьвера. – Ты погодь, погодь, милый, – заторопился, зачастил Распутин, пытаясь сдержать фронтовика.

– А чего годить-то? – насмешливо поинтересовался тот, вытягивая из кобуры громоздкий, славящийся большой убойной силой револьвер. – Здесь восемь патронов, и все восемь – твои.

Георгиевские кресты колыхались на груди офицера. Распутин узнал его и почувствовал, как у него по коже побежали холодные мурашки, – это был Батищев. «Старец» тоскливо поморщился: зачем он приставал к жене этого сумасшедшего? Судя по всему, она написала мужу на фронт, рассказала о домогательствах «старца», и Батищев примчался с фронта в Питер, в «Виллу Роде», чтобы расплатиться с обидчиком.

«Старец» понял, что от офицера ему не уйти – просто не успеет, тот всадит в него все восемь пуль, побледнел, делаясь парафиновым от страха, выпрямился посреди зала, скрестил руки на груди, черная борода у него растрепалась, неряшливо расползлась в разные стороны, глаза округлились, сделались большими, в них появился смертный холод.

– Вот сейчас я тебе в глаза по пуле всажу. – Батищев поднял револьвер. Он уже не поручиком был – получил очередное звание, а на днях должен был получить и следующее – вместе с третьим «Георгием». – Вначале в левый глаз всажу, а потом в правый. Впрочем, я – демократ, поэтому выбирай, в какой глаз бить первым.

Распутин молчал. Скрестив руки, он продолжал неотрывно смотреть на офицера. Глаза его сделались еще больше, еще чуть-чуть – и вылезут из орбит. В ресторане стало тихо. Так тихо, что было слышно, как над пальмами летает с басовитым гудом одурелая от того, что проснулась не вовремя, крупная навозная муха.

Батищев нажал на курок револьвера. Бац! Боек сухо хрястнул по капсюлю патрона, выстрела не раздалось – капсюль не сработал, то ли отсырел, то ли еще что произошло. Барабан с маслянистым клацаньем провернулся, подставляя под боек второй патрон.

Офицер неторопливо нажал на курок во второй раз. Снова раздался холостой железный стук – второй патрон, как и первый, был впустую пробит бойком. На лице офицера ничего не отразилось, он по-прежнему спокойно и доброжелательно продолжал смотреть на Распутина, проговорил с тихой улыбкой:

– Везет тебе, поганец!

Прокрутив револьвер на защитной дужке вокруг пальца, офицер надавил пальцем на спусковую собачку в третий раз. В ответ, как и прежде, раздался сухой металлический стук, следом за ним – масленое клацанье провернувшегося барабана. Бездушный механизм готовно подставил под выстрел четвертый патрон.

Какая-то дама не выдержала, задавленно охнула, поползла со стула на пол, ее кавалер, мужчина в хорошо сшитом френче из сиреневого штигельского сукна с серебряными погонами военного инженера, проворно подставил обе руки, удержал потерявшую сознание женщину на стуле.

Батищев, весело улыбнувшись, неверяще расплылся лицом – ведь не может такого быть, ей-богу, не может, это противоестественно, когда револьвер, столько раз выручавший его на фронте и никогда не отказывавший раньше, теперь отказывает: что ни удар бойка о капсюль – то отказ. Батищев нажал на «собачку» револьвера в четвертый раз.

Приличного вида господин, меланхолично жевавший индюшечью грудку за столиком, стоявшим недалеко от Батищева, – господин этот был погружен в себя и ни разу не повернул головы в сторону офицера, услышав четвертый пустой щелчок, отложил индюшку в сторону, проговорил отчетливо и недовольно:

– Разве так стреляют?

– Стреляют, – спокойно подтвердил офицер, – когда вы на фронт присылаете бракованные патроны. А здесь – и патроны бракованные, будь они неладны, и дело приходится иметь с бесом.

– От выстрелов должны лопаться барабанные перепонки.

– Будут лопаться, – пообещал Батищев и надавил на гашетку в пятый раз.

Опять впустую. Распутин стоял перед фронтовиком бледный, одеревеневший от напряжения, с осунувшимся лицом, по которому обильно струился пот, и немигающим, сделавшимся совершенно прозрачным взглядом.

Батищев выругался, умное тонкое лицо его дернулось – на фронте он угодил под немецкий снаряд, и его контузило, контузия не проявлялась открыто и грубо, как это часто бывает с другими, которых скручивают страшные судороги, а лишь иногда передергивала лицо.

И странное дело: эта нервная дерготня лицевых мышц делала облик офицера еще более спокойным, чем он был на самом деле, добавляла жестокой ясности, беспощадности, которой Распутин очень боялся.

Распутин боялся того, что не выдержит, сдаст самого себя, невидимая охранная заплотка, которую он воздвиг вокруг себя, чтобы уцелеть, треснет, и тогда все пойдет насмарку – из черного зрачка револьвера выплеснется раскаленная струя, горячая свинцовая плошка врежется ему в лоб – и тогда все, прощай, жизнь, прощайте, «царицка» с «папой», прощайте, все! Батищев нажал на курок в шестой раз.

Снова раздался пустой железный щелчок. Охранные чары Распутина продолжали действовать, они были сильнее револьвера. Либо патроны действительно оказались бракованными.

В ресторанной глуби, там, где стояло несколько лакированных кадушек с развесистыми аргентинскими фикусами, доедаемыми неведомой тлей, которую не брали ни кипяток, ни купорос, – кто-то вскрикнул и отключился, наваливаясь грудью на стол, а головой в тарелку с грибным соусом.

Офицер перевел взгляд на вскрик, разглядел молоденького, с зеленушной нездоровой кожей студента в форме технологического института, насмешливо качнул головой:

– Ну-ну! – Снова остро и жестко глянул на безмолвного, неподвижного Распутина, едва державшегося на дрожащих ногах. Спросил: – Ну что, бабий угодник? Долго еще из общества кровь будешь пить, короед?

Распутин молчал, у него отнялся язык – стал чужим, тяжелым, неповоротливым.

Батищев разъял ствол револьвера, глянул на барабан, из которого, словно орехи из кедровой шишки, выглядывали латунные шляпки патронов, украшенные красными медными капсюлями, шесть из которых были пробиты бойком револьвера, два оставшихся были чисты, поблескивали нежно, первозданно. Батищев подбил целые патроны пальцем: «Не подведите, малыши!» – и с громким клацанием сомкнул ствол револьвера.

Лихо дунул в черное горячее дуло.

Вздернул револьвер, стремительно навел его в лоб Распутину, нажал на спусковую «собачку» в седьмой раз. И в седьмой раз – осечка. Батищев тут же, не отрываясь, надавил пальцем на крючок в восьмой раз – и в восьмой раз выстрела не последовало.

– По-моему, все, – проговорил пьяный господин, вновь принимаясь за индюшечью грудку, – финита!

– Еще не финита, – пообещал Батишев, спокойно вкладывая револьвер в кобуру, – еще не кончен бал… Считай, Гришка, что тебе повезло, – добавил он, – завтра этого не будет. Я еще вернусь!

Батищев спокойно развернулся и исчез в дверях, а у Распутина внутри все разом ослабло, ноги подогнулись, и он сел на колени, закряхтел, мотая головой из стороны в сторону, потом перекрестился дрожащей рукой.

– Вот уж повезло так повезло, – продолжал он сипло, едва справляясь с собой, с онемевшим языком, – словно бы на том свете побывал… А теперь вот вернулся домой.

Через три минуты с кухни прибежали распутинские филеры:

– Что тут произошло?

– А ничего! – Распутин с ненавистью глянул на них. – Это у вас произошло, не у меня. Завтра же… – Он перевел взгляд на громоздкие, в футляре, похожем на платяной шкаф, часы, стоявшие в ресторане, стрелки на них показывали уже половину второго ночи. – Сегодня же я буду говорить о вас с начальником охранного отделения. Холодно вам не будет, – пообещал он. – Понятно?

– За что это он вас? – с интересом спросил Распутина пьяный господин, который доглодал индюшечью грудку и откинул кость в сторону. – А? – Он повел головой в сторону двери, где скрылся Батищев.

– Завидует, – сдавленно произнес Распутин. Это единственное, что он нашелся сказать.

– Так не завидуют, – возразил господин, принимаясь на сей раз за индюшечью ногу – здоровенную, как ляжка крупной козы, пупырчатую и белокожую, отвернулся от Распутина; словно бы тот и не существовал для него, щелкнул пальцами, подзывая официанта: – Любезный, еще чайку!

Тот понимающе наклонил голову – хорошо знал, какой чаек требует любитель вареной индюшатины.

Филеры помогли Распутину подняться с пола, увели в кабинет, там раздели и на машине увезли домой. Свидетель покушения на Распутина Арон Симанович впоследствии упомянул об этой истории в своей книге «Распутин и евреи».


Время от времени в доме Распутина появлялся князь Феликс Феликсович Юсупов – изящный, с женственным лицом и персиковым пухом на скулах, с большими голубыми глазами, о каких сентиментальные сочинители обычно говорят, что они похожи на два глубоких озера, с осиной талией, подтянутый, всегда модно одетый.

Поначалу Распутин относился к Юсупову плохо – особенно когда узнал, что тот во время учебы в Англии <cм. Комментарии, – Стр. 443…во время учебы в Англии…> стал «педиком», то есть голубым, но потом, услышав, что Юсуповы обладают самой крупной в России коллекцией драгоценных камней и что богатство какого-нибудь заваленного золотом по самую макушку Рубинштейна или Мануса – это детский лепет, тьфу, ничто перед богатством Юсуповых, опаял.

Хотя и был против, когда Феликс, излечившись от своей «английской болезни», вздумал жениться на <cм. Комментарии, – Стр. 444….жениться на… великой княжне…> красавице Ирине, великой княжне. «Старец» сам имел на нее виды, вздыхал, оглаживал бороду вздрагивающей от нетерпения рукой, но приблизиться к Ирине опасался. А вот Феликса, все обмозговав хорошенько, приблизить к себе решил. Он помогал Феликсу избавиться от последствий «болезни», приобретенной в туманном Лондоне, рассказывал о Сибири, о селе Покровском с «сясястыми редкозубыми девками, от которых удовольствия не больше, чем от навозной кучи», о реках Туре и Тоболе, в которых водится знаменитая сосьвинская селедка, возил с собой к тибетскому доктору Бадмаеву, знакомил Феликса с его колдовскими травками.

– У бурятского доктора травки такие, что даст одну понюхать – сразу в сон потянет, даст листик или почку от другой пожевать – радостно сделается, все худое из головы улетучится, благостно станет на душе и в природе, протянет корочку проглотить, боли всякие, самые разные, что мучают организм, пропадут, угостит веточкой – сразу же на женщину потянет. Это очень толковый доктор, Феликс, – поучал Юсупова «старец», – лучший из всех, что я знаю.

Одно время Юсупов исчез из поля зрения «старца», и он заволновался, засуетился: ведь Феликс – это и красавица Ирина, и камешки дорогие, редкостные, нашел Юсупова и начал усиленно зазывать к себе домой.

– Ты напрасно, милок, мною брезгуешь, – выговаривал он князю, – ты меня не чурайся! Я тебе еще знаешь как пригожусь? О-о! В министры проведу, хочешь? Нет?

Феликс в ответ вежливо улыбался и опускал ресницы, прикрывая ими стальной холод, возникавший в глазах.

Юсупов много раз задавал себе вопрос и никак не находил на него ответа: чем же этот человек взял царскую семью и именно императрицу? Какой именно силой он обладает? Даром каким? Тем, что может бороться с недугом наследника? Но делает он это с грехом пополам. Или всему виной мягкость, бесхребетность царя, видения, возникающие в ночи перед царицей, от которых та приходит в мистический ужас и ищет спасения в таких вот пронырливых, похотливых, прикрывающихся иконами мужичках, как Распутин?

«Старец», понимая, о чем думает Феликс, усмирял жадный блеск в своих глазах, делался кротким, как курица, голос у него становился ласковым, переходил в нежный голубиный бормоток – уже и не Распутин это был, а кто-то другой, на него совсем и не похожий.

Иногда «старец» заводил разговоры о том, что в Царском Селе не «папа» главный, а «мама», она главная и в Царском Селе, и во всей России. Она – всему голова, она – хлеб и мозги государства, она должна управлять Россией, она, а не «папа», – и тогда Юсупов настораживался, ждал, что Распутин будет рассуждать, приоткрывать занавес и дальше, но Распутин, словно бы что-то чувствуя, махал рукой: «Это я так, Феликс, не слушай меня!», и замыкался, забираясь в собственный кокон, затихал там и к сказанному больше не возвращался.

Через несколько дней «старец» вновь заводил разговор о том, что Россией должна управлять «мама» – сильная, волевая женщина, а не бесхребетный «папа». «У мамы – характер, хватка, мозги, – говорил он, – связи в Германии и далее по всему списку, а что есть у папы?» Феликс Юсупов понимал, что речи эти Распутин ведет неспроста. И ждал, чувствовал, что наступит момент, когда Распутин раскроется сполна, и он сможет расплатиться с этим чудовищем. За себя он рассчитается, за Ирину, за Россию, за женщин, поруганных, измочаленных, оскорбленных им.

Распутин же внимательно следил за Юсуповым, и князь понимал: «старец» все видит, засекает, от его глаз не ускользает ничто. Однажды Распутин сказал князю:

– Ты очень смышленый человек, князь, с тобой очень приятно говорить. Ты все схватываешь на лету. Соглашайся – и я тебя сделаю министром. А?

У Юсупова вне внутри опалило жаром – только этого ему не хватало! Едва люди узнают, что он – ставленник «старца», так и занесут в какой-нибудь «расстрельный кондуит». Чтобы потом при удобном случае поставить к стенке. Он задержал в себе дыхание и отрицательно качнул головой:

– Нет!

– Чего так? Ай боишься не справиться?

– Да вы мне это уже предлагали. Я ответил: не хочу!

– Почему?

– Мне и без высоких постов неплохо живется. Зачем мне этот хомут? – Юсупов не выдержал, тихо рассмеялся: слово «хомут» было не из его лексикона.

– Чего смеешься? – насторожился Распутин. – Думаешь, я не смогу сделать тебя министром? Напрасно. Я все смогу! Что пожелаю, то и сделаю. – Распутин резко рубанул рукой воздух, будто императорскую печать поставил, лицо его сделалось злым.

– Да какой из меня министр, вы подумайте, Григорий Ефимович. – Юсупов вновь засмеялся. – Гораздо лучше, если я буду помогать вам. Скрытно, если хотите, исподтишка. Вот на это я готов, а быть министром – нет.

Стать своим человеком у Распутина, но так, чтобы об этом не было ничего известно ни Муне Головиной, ни Вырубовой, ни Симановичу, – вот цель, которую преследовал Юсупов. Сделаться этаким секретным другом… Он широко, открыто улыбнулся «старцу».

– Хорошая у тебя улыбка, – заметил Распутин, колкость исчезла из его взгляда. – А что? Пожалуй, ты и прав. Вообще-то у меня не принято отказываться. Да и люди ко мне приходят за тем, чтобы соглашаться, а не отказываться. Меня все время просят что-либо устроить – одно, второе, третье… Совсем запурхался. – Он покрутил около виска пальцем. – Иной раз земля из-под ног уползает, падаю.

– И как же вам удается все устраивать?

– Как-как, – проворчал Распутин. – Очень просто. Записочками. Одному министру записочка, другому, третьему, каждому по записочке – так дело и движется. Не отказывает, замечу, Феликс, никто.

– И все министры вас слушают?

Распутин удивленно глянул на князя.

– Все. А как меня можно не слушать? Ведь многих из них я к портфелю приспособил. А если кто-нибудь пойдет против, то я ему не завидую. – Распутин сжал сухой, крепкий кулак, показал его Юсупову: – Вот у меня где все эти министеры. – Слово «министеры» он произнес с особым смаком. – Сам премьер – и тот не смеет мне поперек дороги становиться. Недавно подослал мне одного деятеля с пятьюдесятью тысячами в кармане, хотел одного своего министра сместить. Сам, значит, пачкаться не хочет, хочет, чтобы я…

– И как же вы? – спросил Юсупов.

– Не взялся. Не нужно смещать того министра, он сидит на своем месте. Так что… – Распутин повертел кулак перед собой. – Вот они у меня где! – Он засмеялся, прикрыл рукой рот – стеснялся показывать Юсупову порченые зубы. – Ты сам посуди, Феликс. Царица у меня друг? Друг. Поэтому как мне не повиноваться, а? Иначе… – Он вновь с интересом оглядел свой жилистый, с крупными выступающими костяшками кулак. – Иначе так могу зажать, что кишки вылезут. Да с вашим братом, с аристократом, Феликс, только так и надо. Другого языка вы не признаете.

Распутин неожиданно жестко и по-щучьи хищно улыбнулся, отвел затвердевший взгляд в сторону. Юсупов тоже посмотрел туда, стараясь понять, что там видит Распутин. Ничего. Стена, покрытая обоями. Простенький рисунок, гладкая фактура.

– А бабы ваши, аристократки, они хуже мужиков, – продолжал свою речь Распутин. – С баб и надо начинать вселенскую порку аристократов. Я вот иногда вожу всяких разных… барынь, графинь-графунь, прочую шелупонь с длинными волосами в баню и усмиряю их там, и усмиряю… Раздеваю догола, так, чтобы сиськи на живот свисали, и приказываю: «Мой меня, простого мужика!»

– И что же?

– Моют, – довольно ответил Распутин. – А куда они денутся? – Распутин вяло махнул рукой, усмехнулся в бороду. – Но если кто отказывается, так я тут же начинаю изгонять беса. И кричит иная баба, вертится, визжит, а не убегает… Значит, нравится, – произнес «старец» довольно. – Вся аристократическая гордыня мигом соскакивает. Вот так мы, милок, и приобщаемся к высшему свету.

Юсупов почувствовал, что внутри у него начинает медленно каменеть сердце, возникает там что-то гадливое, скользкое, холодное, упрямо ползет вверх, клейким пузырем закупоривает горло; Распутин, заметив, что у Юсупова изменилось, побледнело лицо, продолжил:

– Я тебе сейчас вина налью. Вино – это самое первое лекарство. И главное – оно от всех болезней, от всего помогает, хотя ни в каких аптеках не приготовляется. Настоящее Божье средство, и душе и телу придает крепость. – Он замолчал, лицо у него потеплело – видать, вспомнил что-то приятное. – А ты напрасно, милок, избегаешь Бадмаева. У него лекарства какие хочешь есть, на все случаи жизни, и, признаюсь, даже лучше вина. Вот это настоящий доктор – Бадмаев, не то что разные там Боткины с Деревянками. Эти-от пишут лишь всякую непонятную дрянь на бумажках разными непонятными буквами, думают, что больной от их писанины поправится, а ему становится все хуже и хуже. У Бадмаева же все средства природные, в лесах да в горах добыты, Господом Богом в землю посажены – значит, благодать Божья в них сокрыта. Вот. А теперь сделай милость, выпей хорошего вина. – Распутин взял бутылку марсалы, стоящую на столе.

Юсупову бросились в глаза черные скобочки грязи, застрявшие у старца под ногтями, он отвернулся к окну.

– Нет-нет, спасибо. Вина не хочу.

Часто разговор заходил о наследнике, об Алексее, который больше, чем кто бы то ни было, нуждался в лекарствах. Распутин, хмыкая, сообщал князю по «секрету», что те лекарства, которые прописывает придворный врач Боткин, «царицка» сыну не дает, дает только то, что велит ей Распутин.

– А я худого Алешке никогда не пожелаю. И не сделаю. Что я ему даю? Чай, например, заставляю пить.

– Обыкновенный?

– Какой же еще? Самый что ни есть…

Распутин говорил что-то еще, но Юсупов слушал «старца» уже вполуха, в висках у него раздавался далекий глухой звон – он, кажется, окончательно понял, что собирается сделать этот развеселый, вызывающий улыбку своей речью и повадками мужик – сместить царя с трона и на его место посадить немку эту, Альхен, Александру Федоровну… Взгляд Юсупова был чист, ясен, доброжелателен, на лице его ничего не отразилось.

– Вы сказали как-то, Григорий Ефимович, что хотели бы сделать меня своим помощником, – тихо и спокойно, почти бесцветно проговорил Юсупов.

– Ну!

– Так вот, в министры я не согласен, не мое это дело – быть министром, а вот помощником я быть смогу.

– Любо! – по-казацки коротко одобрил решение Феликса Распутин.

– Я согласен вам помогать, но для этого мне надо знать, что необходимо делать, что вы надумали. Например, вы говорили, что все будет по-новому, а как по-новому, что по-новому, с кем по-новому – я не знаю.

Распутин, отвернувшись от князя, задумчиво сцепил пальцы – он размышлял, стоит ли посвящать Феликса Юсупова в свои планы или надо еще немного подождать, потом нервно походил по комнате, задержался около князя, трезво и тяжело глянул ему в глаза.

– Простому мужику надоело воевать, – медленно и веско, продолжая в упор смотреть на Юсупова, произнес он, – крови пролито много; очень даже много, а все без толку. Разве не пора кончать эту канитель, а, Феликс? Пора. Разве немец не брат тебе, мне, Симановичу, Рубинштейну, папе? Брат. Господь ведь недаром учил нас: «Люби врага своего, как любишь брата своего…» А мы Господа не слушаемся, все воюем, воюем, конца и края этой войне нет. Пора уже продвигать дело к миру. Э-э, да что там говорить. – Распутин выпрямился и, продолжая прокалывать Юсупова взглядом, картинно сложил руки на груди. – Впрочем, коли прикажу папе с мамой, поговорю с ними строго да надавлю хорошенько, – мир будет. Только вот жаль, у нас еще не все готово. – Распутин вздохнул, вновь отвернулся от Феликса.

«Интересно, кого он имеет в виду, говоря о себе во множественном числе и произнося слово “нас”? Симановича? Митьку Рубинштейна? Заевшихся питерских банкиров Мануса, Нахимова, Бейненсона? Что затеяли эти господа – понятно. Понятно также, кто поддерживает их, – Вырубова и императрица… Можно себе представить, что будет, если эта акция пройдет. Россия под немкой жить ведь не захочет, – значит, трон завалится, и править уже будут не Романовы, а какие-нибудь бородатые бровастые аферисты, украшенные прыщами и бородавками. Не-ет, господа хорошие, шалите вы, шалите…»

Юсупов молчал. Распутин тоже молчал. Это было похоже на некое соревнование: кто кого перемолчит. Распутин заговорил первым – встал перед Феликсом в привычную позу, скрестил руки на груди и, раскачиваясь на длинных, тонких ногах, заговорил:

– Когда покончим с войной, то на радостях и объявим Александру с Алешкой российскими правителями, из царицы получится вторая Екатерина, она имеет все задатки стать великой. А папу отправим на отдых в Ливадию – огородничать. Он это любит – в грядках копаться. – Распутин не выдержал, мелко, дробно, как ребенок, рассмеялся.

Этот смех вызвал снова в Юсупове гадливое чувство. Но лицо его по-прежнему оставалось непроницаемым – Юсупов умел владеть собою.

– Он там, в Ливадии, и к Богу поближе будет, – продолжал Распутин, – около цветочков, рассады, капусты с морковкой да картошки с музыкальным растением горохом он быстро придет в себя. Да и отдохнет малость, грехи свои позамаливает. А грехов у него накопилось много, молиться придется долго. Одна война чего стоит, всю жизнь будешь молиться – не замолишь. – В груди Распутина снова возник злой, мелкий, торжествующий какой-то смешок. – М-да, война стоит многого. И если бы не эта стерва Фунька, которая пырнула меня ножиком, я бы не допустил кровопролития, отвел бы войну от России. Но не пришлось. – «Старец» сожалеюще крякнул. – Разные Сазоновы и иже с ним все-таки сгоролили войну.

Если раньше Распутин просто не любил министра иностранных дел России Сазонова, то сейчас ненавидел его, не переносил даже фамилию: когда слышал – дергался, – не мог простить, что тот не пускал его даже на порог своего министерства, дюжие охранники-полицейские разворачивали Гришку на сто восемьдесят градусов прямо в вестибюле и придавали ему ускорение, чтобы тот побыстрее одолел расстояние до двери и мог с ходу распахнуть ее.

«Старец» не выдержал, проскрипел недовольным изменившимся голосом:

– Эти вот Сазоновы да всякие друзьяки, находящиеся рядом, бед и наделали. Ох, каких бед наделали. – В голосе Распутина появились жалостливо-слезные нотки, лицо его перекосилось. – И беды эти надо поправлять. Кто, как ты думаешь, может это сделать? Царь? Ни за что на свете, он просто не справится. Только царица. Она у нас мудрая. Это действительно будет вторая Екатерина, вот увидишь, Феликс. Чего молчишь?

– Слушаю вас, потому и молчу.

– А я думал, не согласен со мною. – Распутин продолжал гипнотизировать Юсупова, смотрел на него не отрываясь, покачиваясь на ногах, под ступнями у него сухо потрескивал пол. – Последнее время мама управляет всем сама, и чем дальше будет – тем лучше. Перво-наперво она этих мокрогубых говорунов из Государственной думы разгонит – к черту их всех! – Голос у «старца» истончился, сделался резким. – Тоже выдумали, проходимцы, против помазанника Божьего выступать! Гавкают и гавкают с трибуны, ничего не боятся. Пора их приструнить. Сгрести в один мешок, словно собак, и в воду! – Распутин ненавидел Государственную думу, слишком часто оттуда в него летели стрелы. – Всем, кто против меня выступал, кто кричал, – плохо будет!

Он вздернул крепкую, сложенную ковшиком руку, собрал пальцы в щепоть, хотел было перекрестить пространство, а вместе с ним и «думских говорунов», но задержался, из глаз его полился страшноватый колдовской свет, и сам он, распалившийся, с приподнявшимися на голове волосами, сделался страшен.

«Господи, где я, что со мной? – мелькнуло в голове у Юсупова тревожно. Распутин все-таки достал его, проник внутрь, родил страх. – И почему я слушаю эту нечисть?»

Распутин распалялся все больше и больше.

– Я точно зверь затравленный, все меня загрызть хотят! – выкрикнул он. – И все твои эти, Феликс… из твоего роду-племени – аристократы, мать их! Я у них словно кость в горле! А простой народ меня уважает. Здорово уважает. За то, что я в мужицком кафтане да в смазных сапогах у самого царя с царицкою бываю, советником у них заделался. А почему бы мне и не сделаться, если на то милость свыше имеется? А? Дал мне Господь силу, вот я ею и пользуюсь. Я все вижу и все знаю! Про всех! Ты веришь мне, Феликс?

– Верю, – отозвался Юсупов.

– Не слышу бодрости в голосе!

– Верю, – более бодро и громко отозвался Юсупов.

«Старец» глубоко вздохнул – затянулся так, что в груди у него что-то захрустело, потом возник глубокий булькающий звук – легкие у Распутина были все-таки надсажены ночными попойками, та нагрузка, которую он давал себе, была непосильной для любого другого человека – никто ее не выдержал бы, а Распутин выдерживал.

– Или вот, – взмахнул он рукой. – Все просят меня дать свободу евреям. Отчего же, как мне кажется, не дать, а? Такие же люди, как и мы, такие же Божьи твари… Так что работы у меня, Феликс, будет полным-полно. А помощников нету, все приходится делать самому – сам да сам… А сам-то я везде поспеть не моху, не сороконожка, у меня всего две руки, две ноги. А вот на тебя надежда есть большая, ты смышленый, ловкий, из тебя хороший помощник получится. А, Феликс?

– Я попробую, – бесцветно произнес Юсупов, – я буду стараться.

– Постарайся, постарайся, – благожелательно отозвался на это Распутин, вновь с сипеньем втянул в себя воздух. – Я тебя познакомлю с нужными людьми – эти знакомства всегда тебе пригодятся в жизни. И деньги еще заработаешь… А? – Он испытующе глянул на Юсупова, сузил глаза. – Хотя деньги тебе, пожалуй, ни к чему, у тебя своих полно. А богатства, камней разных, золота небось больше, чем у царя-батюшки… А? Деньгам всегда можно будет найти применение, Феликс. Бедным, в конце концов, отдашь. Бедному человеку лишняя денежка никогда не помешает… Мне, например.

Распутин не выдержал, захохотал, запрокидывая голову назад и прикрывая рукой рот. Юсупов сидел на стуле и смотрел на него снизу вверх. По лицу его невозможно было понять, о чем он думает.

А Юсупов думал о том, что пути Господни неисповедимы, швыряет жизнь человека туда и сюда, словно щепку в океане, – невозможно удержаться на одном месте, невозможно предугадать, что произойдет завтра, и жизнь порою такие сюжеты подкидывает, что никакому господину Толстому невозможно их придумать: вот его жизнь и перехлестнулась с жизнью этого чудовищного человека, завязались узелки, которые невозможно развязать, их надо рубить.

А рубить – это значит… это значит будет кровь.

– Ну что, Феликс, я так понял, ты согласен мне помогать, – кончив хохотать, проговорил Распутин, вызвав внутри у князя холодную злость: ведь он уже сказал «старцу», что согласен, зачем же повторяться?

– Согласен, – недрогнувшим голосом произнес Юсупов.

«Старец» одобрительно склонил голову. Он был сейчас похож на охотника, который с неподдельной нежностью относится к дичи, но тем не менее досадует, если ему редко удается нажимать на спусковой крючок ружья, и чем больше дичи он набьет, тем нежнее будет к ней относиться, вот ведь как, – каждый выстрел рождает в нем не то чтобы торжествующее блаженство или радость, как это бывает у азартных стрелков, – рождает именно нежность.

– Я доволен тобою, Феликс, – сказал Распутин, – ты не обманул мои ожидания.

– А что за люди, с которыми вы хотели меня познакомить?

– Погоди, не торопись, поперек батьки в пекло не лезь. Всему свое время. Одного из них я, например, зову Тихим. Второго – Блажным. Третьего – Красавцем. Есть Зеленые, их несколько человек, живут они в Швеции.

– Русские?

– Нет.

«Немцы, – мелькнуло в голове у Юсупова, – явно немцы. Шпионы или… Шпионы, в общем».

– А в России?

– И в России Зеленые есть… Только, скорее, они не Зеленые, а Зелененькие, – усмехнувшись, ответил Распутин, – жидковаты против шведских Зеленых.

Юсупов подумал, что за этими Зелеными и Зелененькими может быть сокрыта тайна гораздо более страшная, чем та, о которой он догадывался. Выходит, верно говорят, что Распутин через царицу связан с немцами… Юсупов продолжал сидеть с невозмутимым видом.

В это время в дверь раздался резкий хриплый звонок, лицо у Распутина вытянулось, он по-солдатски оправил на себе рубаху, загоняя складки под поясок и собирая их на спине, пробормотал глухо:

– Подожди меня здесь, Феликс. И не выходи. Если надо, я тебя позову. Ладно?

Он прикрыл дверь кабинета и торопливо проследовал в прихожую, шаг его был неверным, трезвого Распутина неожиданно начало бросать из стороны в сторону, будто он здорово выпил. По дороге «старец» зацепил ногою за стул, с грохотом проволок по полу, и Распутин громко выругался.

В квартиру вошло довольно много людей, судя по голосам, по топоту ног, их было человек семь или восемь. Все – суетливые, быстрые в движениях. Пришедшие гуськом протопали в столовую, с шумом отодвигая стулья, расселись.

– Может быть, чайку? – ласковым голосом предложил Распутин.

– Нет, чаи будем распивать потом, – отозвался хмурый жидковатый тенорок, – вначале дело.

– Дело так дело, кто бы спорил, – недовольно пробормотал Распутин и понизил голос, делаясь почти неслышимым: полминуты назад Юсупов различал все, сейчас же голоса словно бы ушли в воду.

Он встал и приоткрыл дверь кабинета. «Редкостный мерзавец», – подумал Юсупов о Распутине.

Позже князь Юсупов так напишет о «старце»: «Неограниченное влияние в высших кругах, подобострастное преклонение психически расстроенных женщин, разгул без удержу и развращающая непривычная изнеженность погасили в нем последнюю искру совести, притупили всякую боязнь ответственности. Хитрый, в высшей степени приметливый, он, несомненно, обладал колоссальной силой гипноза. Мне не раз казалось, когда я смотрел ему в глаза, что помимо всех своих пороков он одержим каким-то внутренним “беснованием”, которому он подчиняется, и в силу этого многое делает без всякого участия мысли, а по какому-то наитию, похожему на припадочное состояние. «Бесноватость» сообщает особенную уверенность некоторым его словам и поступкам, а потому люди, не имеющие твердых душевных и волевых устоев, легко ему подчиняются. Конечно, и его положение первого советника и друга царской семьи помогает ему порабощать людей, особенно тех, которых ослепляет всякая власть вообще».

Приоткрытая дверь не помогла Юсупову, он ничего не услышал, более того – голоса исчезли вовсе, собравшиеся начали разговаривать шепотом, достали бумаги. Распутин кинул на стол несколько коротеньких, тупо заточенных карандашей-огрызков, сделал повелительный жест: «Пишите!»

Атмосфера была таинственной, зловещей, в ней отчетливо просматривалось что-то опасное, вызывающее нехорошее ощущение: Юсупов неожиданно почувствовал, что горла его словно бы коснулось лезвие хорошо наточенного ножа.

– Дождались, – неслышно, едва шевеля губами, проговорил он, – теперь всякое отребье будет диктовать царю, как жить России и как жить ему самому. Не-ет, с этим пора кончать.

В щель приоткрытой двери были видны лица собравшихся. Всего к Распутину пришло семь человек. Приведу несколько строчек из записей Феликса Юсупова: «Лица у всех были неприятные. У четверых был, несомненно, ярко выраженный еврейский тип; трое других, до странности похожие между собой, были белобрысые, с красными лицами и маленькими глазками. Одного из них, как мне показалось, я где-то видел, но не мог вспомнить, где именно. Одеты они все были скромно; некоторые из них сидели, не снимая пальто».

Князь отметил про себя, что он увидел в этот момент совершенно нового Распутина: «старец» преобразился, стал важным, в нем даже появилась некая царственность, величественность, что ли, а поскольку это никак не сочеталось с его мужицким видом, с черной неопрятной бородой и непричесанными волосами, то выглядел он зловеще, нелепо. Юсупова передернуло от того, что он сумел подсмотреть в приоткрытую дверь кабинета.

«А ведь это же шпионы, самые настоящие шпионы, это их сборище», – вновь подумал он с болью, с неким внутренним неверием в то, что видел. А ведь и он мог оказаться причастным к этому сборищу. Юсупов даже встряхнулся – то ли сбрасывал с себя наваждение, то ли его просто пробила холодная дрожь, лицо князя скривилось от внутреннего отвращения, Юсупов понял, что его сейчас может вырвать, и он поспешно прикрыл дверь кабинета.

Надо было действовать. Гадливое чувство, словно он прикоснулся к гниющему трупу, не проходило. Перед глазами кроме важного и самодовольного лица Распутина маячил еще маленький золотистый огонек лампады, зажженной перед иконой Спасителя, накрытой большим, с вышитым рисунком рушником. Юсупов, поморщившись, втянул сквозь сжатые зубы воздух, потряс головой ошеломленно: как же в Распутине сочетается все это вместе?

Бог и шпионские дела, нечистая сила и тяга к России, заигрыванья с аристократами и любовь к немцам… «Вумные они очень и бережливые», – вспомнил Юсупов одну из фраз Распутина о немцах, снова потряс головой, словно бы опалился о жаркий огонь.

Если бы можно было выйти из квартиры незамеченным, он немедленно бы покинул распутинский дом, но для того, чтобы выбраться отсюда, надо было обязательно пройти через столовую, в которой сидели распутинские гости, а встречаться с ними у Юсупова не было никакого желания.

Он стал ждать. «Уж не Зелененькие ли это, о которых говорил “старец”?»

Гадливое чувство не проходило. Юсупов опустился в жесткое, покрытое какой-то вытертой крестьянской дерюжкой кресло и погрузился в мрачные раздумья.

«Старец» появился минут через двадцать, оживленный, с просветленным взглядом, помолодевший, энергично потер руки, словно чувствовал запах чего-то очень вкусного.

– Извиняй меня, Феликс, – сказал он, – тут такие дела, такие дела…

– Какие, Григорий Ефимович? – спокойно спросил Юсупов.

– Дымные. Скоро о них узнаешь сам, без меня. Очень скоро.

– Может, расскажете?

– Рано еще, Феликс. Подожди немного – и ты, повторяю, все узнаешь сам.

Когда Юсупов покидал темную, непривычно тихую распутинскую квартиру, «старец», хитро сощурив глаза, неожиданно спросил:

– Феликс, а где твоя Ирина?

– В Крыму. Отдыхает в нашем имении.

– Приедет скоро?

– Скоро!

– Когда ты меня с ней познакомишь, Феликс? Обещал ведь.

– Вот как приедет, тогда и познакомлю.

В тот вечер Феликс Юсупов окончательно принял решение – «старца» надо убрать, и чем быстрее, тем лучше.

– Это же гнида, гнида, гнида! Вошь на теле России, которую надо обязательно раздавить! – бормотал он будто в бреду.

Он долго сидел у себя в кабинете, размышляя над списком из нескольких имен – эти люди могли бы принять участие в ликвидации «старца». И были они, как разумел Феликс Юсупов, людьми верными.

Список состоял из десяти фамилий – в основном первого ряда. Что ни имя – то обязательно целая история и всероссийская известность. Состояние гнева, злой растерянности и вместе с ними – досады на то, что «старец» свил свое гнездо под носом у царя, не проходило. И вот какой мерзавец – собирается свергнуть своего светлейшего покровителя! Юсупов не выдержал, рассмеялся. Смех этот был нервным. Поразмышляв, Феликс вычеркнул из списка одну фамилию, потом вторую, третью. Осталось семь фамилий.

– Чем меньше – тем лучше, – пробормотал он, – но оставлять надо не менее четырех человек. Меньшей компанией нечистую силу не угрохать.

Кроме лиц первого ряда, должны быть лица ряда второго, помощники. Юсупов разделил лист бумаги по вертикали, справа написал еще несколько фамилий. Здесь их было меньше, чем в списке левого ряда, – все-таки Юсупов знал лучше людей своего круга.

– С Ириной познакомиться захотел, – зло хмыкнул Юсупов, вспомнив о просьбе Распутина, – познакомь козла с капустой… Ну, козел, ну, козел! – Лицо Юсупова, темное, с ровными, чистыми от бритвы похудевшими щеками, внезапно посветлело, он вновь не сдержал злой усмешки. – А что, раз это чудовище хочет познакомиться с Ириной, я это устрою… Я это обязательно устрою!

В голове его уже рождался план. План конкретных действий: как убить Распутина?

– Нельзя ему жить, никак нельзя, – заведенно бормотал Юсупов, – такие чудовища просто не имеют права на жизнь!

Он еще раз почистил левый список. Наконец в нем осталось пять фамилий. Первой из них стояла фамилия Василия Алексеевича Маклакова, думского оратора, адвоката, человека такого же известного, как и Родзянко <cм. Комментарии, – Стр. 457. Родзянко Михаил Владимирович…>, председателя Думы, – проницательного, с дробным ироническим хохотком и близоруко прищуренными глазами.

Раз Маклаков стоял в списке первым – это получилось совершенно непроизвольно, – то Юсупов и решил с ним встретиться первым.

– Да, Распутин – это большая бяка, язва на теле России, – согласился Маклаков. – Что вы предлагаете сделать, Феликс Феликсович?

– Сковырнуть эту язву.

– Как?

Юсупов сложил пистолетиком два пальца, поднес их к собственному виску:

– Только так!

– Помилуйте, я никогда не работал в бюро наемных убийц! – искренне воскликнул Маклаков, и Юсупов, разом поскучнев, понял – дальнейший разговор бесполезен.

– Но кто-то же должен сделать это дело, – пробормотал он.

– Согласен. Но только тот, кто умеет это делать, я же… Я не отличаю саблю деревянную от сабли железной, а настоящий пистолет от пугача. Я – юрист, депутат Думы, адвокат, я могу лишь защитить того, кто убьет Распутина, и, поверьте, вот здесь я – на коне, здесь я могу добиться оправдательного приговора кому угодно. Даже каторжнику, сбежавшему с Сахалина. Это моя профессия.

Юсупов поднялся.

– Жаль!

– Мне тоже очень жаль, голубчик Феликс Феликсович. Не обессудьте, пожалуйста, и не обижайтесь на старика. – Голос у Маклакова сделался визгливым, просящим, глаза покраснели – он действительно не хотел обижать Юсупова, а получилось так, что обидел. – Да потом, у меня намечено несколько поездок подряд, они идут одна за другой, почти без перерыва. А завалить Распутина – это дело серьезное, к этому надо основательно готовиться.

– Согласен. – Юсупов наклонил голову, давая понять Маклакову, что продолжать разговор не намерен.

Маклаков засуетился, но Юсупов, уже не слушая его, прошелся пальцами по пуговицам кителя, проверяя, все ли застегнуты, еще раз склонил голову в прощальном приветствии – он был разочарован Маклаковым.

– Ей-богу, Феликс Феликсович, для этого нужна подготовка очень серьезная. Мы однажды у себя в Думе обсуждали вопрос: сколько человек охраняет Распутина? И вы не поверите – цифра подошла чуть ли не к сотне.

– Это я знаю, Василий Алексеевич.

– Вы представляете, сколько хитрости надо иметь, чтобы обвести сто охранников! А? Да желательно так, чтобы комар носа не подточил, чтобы мне потом работы было поменьше…

Как раз это-то Юсупов и представлял хорошо, он вежливо кивнул, в прихожей начал излишне поспешно натягивать на себя шинель, словно бы собирался бежать из этого дома, где его не поняли, по лицу Маклакова проползла обиженно-озабоченная тень. Он сказал князю:

– Вы напрасно так со мною, со стариком… Ей-ей!

– Помилуйте, у меня и в мыслях не было обидеть вас.

– Поймите, от меня пользы больше будет, если вы вдруг завалитесь – тьфу-тьфу, не приведи Господь! – и вас понадобится защищать. Вот это я сделаю качественно. И без всякого гонорара. А…

– Вы это уже обещали, – сухо произнес Юсупов.

– Конечно, конечно, – проговорил Маклаков прежним расстроенным тоном, неожиданно нагнулся к лакированной галошнице и снял с нее тяжелую гуттаперчевую дубинку, согнул кольцом и, поймав скользящий взгляд Юсупова, пояснил: – Гимнастическая палка, для силовых упражнений. Удобно тренировать руку – особенно кисть. Удобно драться, если хотите. Такая палка следов не оставляет, а кости превращает в фарш.

– В девятьсот пятом году дружинникам в Москве, говорят, специально шили узкие длинные мешочки из брезента, рабочие на заводах насыпали в них железные опилки – получалась палка жестче стальной. Народу такими палками науродовали уйму.

– Это вам, Феликс Феликсович. – Маклаков протянул гуттаперчевую дубинку князю. – А вдруг пригодится? – Он улыбнулся заискивающе, мелко, в нем словно бы что-то сломалось – Маклаков и хотел участвовать в заговоре, и чего-то боялся, чем вызвал в Юсупове невольную злость и одновременно – жалость.

Юсупов взял в руки гимнастическую дубинку, согнул ее кольцом, глянул на Маклакова и неожиданно рассмеялся.

– А что, – сказал он, – эта дубинка нам очень даже может пригодиться. – Хлопнул подарком по бедру и вышел на улицу.

На улице мело, с неба с глухим могильным шорохом сыпалась твердая крупка, ее крутило, свивало в жгуты, забивало редким прохожим рты и ноздри, от холода мозжило в костях. Крупка под ногами повизгивала стеклянно, от ее визга поламывало зубы.

Юсупов шел быстро, не глядя по сторонам, хлопая дубинкой себя по ноге. Итак, первый кандидат из списка отпал. Осталось еще четверо… А если они поведут себя так же, как повел Маклаков? «Если никто не согласится участвовать в этом благородном деле, я убью Распутина один», – решил он и мрачно сжал рот.

Следующим в списке шел Пуришкевич.


Хвостов был с треском снят со своей должности. Из Могилева, где располагалась Ставка государя, донеслось глухое раздраженное ворчание Николая:

– Развел мне тут… революции всякие!

Царь бросил Хвостову упрек в том, чего тот боялся больше всего и боролся как мог. Вместе с Хвостовым от должности был отстранен человек, который эту отставку подготавливал, – Белецкий. Портфель министра он так и не получил и вопреки всему пошел на понижение – был назначен губернатором в Иркутск.

Несчастному Хвостову вменили в вину все грехи, которые только можно было вменить: и развал российского хозяйства, и хлебные бунты, и неудачи на фронте, и Ржевского с Или-одором, и даже то, что он намеревался отравить Распутина – просил-де у старого жандармского генерала <cм. Комментарии, – Стр. 460…старого жандармского генерала…> Курлова яду, но тот вместо крепкой отравы принес шефу обычную воду, и покушение не состоялось. Не повезло Хвостову.

Распутин, не понимая до конца, что произошло, пытался поддержать Белецкого словами, втолковывал ему:

– Ты это, Степан Петров, ты выжди немного… Губерний много, а ты один. – «Старец» «тыкал» теперь Белецкому совершенно беспардонно, будто истопнику: если раньше обращался по-разному, то на «ты», то на «вы», то сейчас только на «ты» – грубо, как к своей кухарке или к собаке, которую надо кормить, а кормить лень. – В Иркутск не ездий, – поучал он Белецкого, – нечего тебе там делать!

– Я тоже так думаю, – вяло реагировал на слова Распутина бывший товарищ министра. Он чувствовал, что вместо синицы в руке имеет теперь журавля в небе, он проиграл, а вот в чем проиграл, где, в какой конкретно момент и сколько проиграл – пока не мог определить. Как и не мог нащупать пока место, где он дал слабину, где «сюжет провис», и самое плохое, чего он никак не учитывал в своей игре – Распутин, на которого он делал ставку, оказался не на высоте.

Длинноносое лицо Белецкого было мрачным, глаза потухли, потеряли былой блеск, будто старые обмылки, волосы встопорщились, густо полезли из головы.

Не дай бог оказаться в положении, в котором сейчас находился Белецкий. Но еще хуже оказаться в положении Хвостова.

– Ты тута оставайся, в Питере, – втолковывал Белецкому Распутин, – тута дым пережди, а я все сделаю. У тебя чинов ведь полно… Ты тута нужен!

– Да при чем здесь чины? – морщился Белецкий.

Чинов у Белецкого хоть и было полно, но не так густо, как считал наивный Распутин, Белецкий даже не имел дворянского звания, наверх поднялся, оставаясь мещанином. Правда, звание штатского генерала имел, был тайным советником, сенатором, на груди у него бряцало несколько орденов, но среди них не было ни одного боевого, – и все. Других чинов, званий, наград у Белецкого не было.

– Ты мне не возражай, – продолжал втолковывать Белецкому Распутин у себя на Гороховой, 64, придвигал к бывшему товарищу министра граненый стакан – свой любимый – и наливал туда мадеры. – Выпей! Это полезно для здоровья!

– Не слишком ли много я пью? Это вредно!

– Это когда мало – вредно, а много – полезно!

Если бы у Распутина на попечении был один только Белецкий, он давно бы устроил его судьбу, пропихнул бы на любой, даже самый высокий в Российской империи пост, но все дело в том, что «старец» теперь часто виделся со Штюрмером, которого успешно продвигал на место съеденного молью, постоянно теряющего свои вставные челюсти старика Горемыкина – председателя Совета министров, мотался в Царское Село, убеждал в необходимости такой замены Альхен – «царицку», несколько раз на день перезванивался с «Анюткой» – Анной Александровной Вырубовой, устраивал у себя в квартире совещания.

Случалось, что телефон его на Гороховой, номер которого знали наизусть все питерские телефонистки, – 6-46-46 – раскалялся докрасна и вырубался.

Так что главным в те дни для Распутина был не Белецкий, а Штюрмер.

Кто такой Штюрмер? Все-таки место премьера в России – второе после царя, это кресло должен занимать человек приметный, такой, каким, например, был покойный Петр Аркадьевич Столыпин.

Я тщательно изучил имеющееся в архиве личное дело Бориса Владимировича Штюрмера, действительного тайного советника, обер-камергера – это звание придворное, указывает на принадлежность к высшему слою дворян, стоявших у царского трона, – члена Государственного совета.

Насколько я понимаю – и это доказали историки, – Штюрмер подделал документы, чтобы выдать себя за потомка православной святой Анны Кашинской, на самом же деле он был обычным сыном рядового австрийского раввина, родился не в 1848 году, как он писал везде, во всех бумагах, а несколько раньше, старался скрыть свой возраст, поэтому многие, видя Штюрмера, удивлялись, как потрепанно он выглядит для своих лет.

К тому времени, когда Распутин начал толкать его наверх, Борис Владимирович Штюрмер, отвечая на вопросы служебной анкеты, писал о себе, что он – православный, из потомственных дворян, в графе «Есть ли имения?» с гордостью указывал, что в Тверской губернии имеет шестьсот две десятины земли – «родовые», а десять десятин – «благоприобретенные», купленные в Ярославской губернии.

До того как попасть в Питер, Штюрмер был губернатором в тех самых краях, где он «благоприобретал» десять десятин, успел благополучно ополовинить местную казну, более того – считал здешних крестьян своими крепостными и облагал их налогами. Случалось, он даже отнимал у крестьян коров, свиней, не успевших принести приплода, – приплод они приносили уже на подворье Штюрмера, отнимал кур и гусей, сгонял к себе, на обозначенные в анкете десять «благоприобретенных» десятин, к нему туда же доставляли и должников. Штюрмер истязал их.

Жалобы, посылаемые на него в Санкт-Петербург, до адресатов не доходили.

Попался он на обычной плановой ревизии, проводимой в Ярославской губернии финансистами из столицы, – ревизия и вскрыла некоторые художества ярославского губернатора. К сожалению, не все, а лишь некоторые. Можно только себе представить, как всколыхнулась бы Россия, если бы были вскрыты все деяния Штюрмера.

На докладе ревизоров Николай Второй собственноручно начертал слова, от которых Штюрмер должен был бы застрелиться: «Убрать этого вора в 24 минуты», но Борис Владимирович не застрелился, а скрылся в дремучих тверских лесах, где быстро отпустил себе рыжую крестьянскую бороду, а яловые сапоги, купленные по дешевке у знакомого еврея-сапожника, великого мастера по обувной части, стал демонстративно смазывать дегтем.

В России уже сильно пахло революцией, солдаты на фронте бунтовали, рабочие на заводах призывали к свержению царского правительства, около продовольственных лавок выстраивались километровые очереди, каких Россия раньше не видывала, в честь бывшего министра Хвостова их теперь все называли хвостами, – в общем, нужны были перемены, а с ними – такой человек, который бы и положение исправил, и устраивал бы всех: царя с «царицкой», Распутина с Симановичем, Вырубову с ее сложным окружением, и к которому лояльно бы отнеслась Государственная дума…

Так после десяти лет позорного небытия на поверхность вновь всплыл Штюрмер.

Вообще-то Распутин Штюрмера не знал, но это не беда, главное – Штюрмера знал Симанович. Симанович все больше и больше брал власть над «старцем», щедро отваливал купюры «дочкам на цацки» и проталкивал через пьяного Распутина разные свои – и не только свои – проекты.

Государь, занятый делами на фронте, часто принимал неверные решения – гораздо чаще, чем раньше. Ему некогда было приехать в Петроград, разобраться во всем – он верил письмам жены. А та чуть ли не в каждом послании требовала перетасовок в правительстве, окружала себя неверными людьми – Альхен боялась жить в России, боялась грядущего.

И она сама, и Николай, и Штюрмер, которому сейчас под задницу так старательно придвигали премьерское кресло, и разные там Андронниковы Побирушки, «Манасевичи с Мануйловыми», Хвостовы и многие другие подталкивали Россию к пропасти, засовывали ее в кипящий котел.

Штюрмер стал премьером. Распутин превзошел самого себя, вытащил за жиденькие рыжие волосы человека, репутацию которого невозможно было исправить ничем – такую репутацию не в силах была исправить даже могила. А Штюрмер вылез и благополучно вскарабкался в кресло премьера, так услужливо ему придвинутое. Царь, похоже, забыл обо всем – и о лихом воровстве бывшего ярославского губернатора, и о его издевательствах над крестьянами, и об ошеломляющих результатах ревизии, и о собственной резолюции, поставленной на документах.

Причем Штюрмер не просто вскарабкался в премьерское кресло – он прихватил еще и хвостовский портфель министра внутренних дел. Белецкому, который все сделал для того, чтобы спихнуть своего шефа, достался лишь воздух – и ничего, кроме воздуха да романтического тумана, сдобренного ароматными травками бурятского доктора Бадмаева, у которого паслись все высшие российские чиновники, да здорово пахнущие алкоголем обещания Распутина: «Все, Степан Петров, будет в порядке!»

Распутин забыл даже такую вещь, как служебная щедрость Белецкого: Хвостов распорядился выплачивать «старцу» из эмвэдэшной кассы три тысячи рублей в месяц, а Белецкий перекрыл распоряжение Хвостова своим приказом: выплачивать Распутину пять тысяч. Из особых секретных фондов… Все забыл чернобородый демон, все!

Распутину нравилось варить на медленном огне кашу.

– Из моей кирзухи много чего интересного может получиться, – говорил он с удовольствием и потирал руки, – такого гоголя-моголя иногда наготовлю, что аукается не только у меня на Гороховой, а и даже в Покровском, и гораздо дальше. Кр-расота!

Он был прав.

Пробыл Штюрмер в своем кресле недолго, но орденов успел нахватать столько, что они не помещались у него на пиджаке. С февраля по ноябрь 1916 года – десятка два, не меньше.

Я долго держал в руках личное дело Штюрмера, когда дошел до наградного раздела. Орденский список в этом деле – самый внушительный, в несколько раз больше биографии премьера. Все добрые деяния Штюрмера занимали одну строчку, а список орденов, полученных им, – несколько страниц.

Мне это было, дорогой читатель, интересно. Если Вы позволите, я, пожалуй, приведу его. Итак, Штюрмер оказался кавалером орденов российских – Святого Александра Невского с бриллиантовыми украшениями, Белого Орла, Святого Владимира второй, третьей и четвертой степеней, Святой Анны первой и второй степеней, Святого Станислава первой и второй степеней и иностранных (по списку личного дела): шведского – Полярной Звезды командорского креста; греческих – Спасителя третьей и четвертой степеней; саксонского – Альбрехта офицерского креста; ольденбургского – Петра-Фридриха-Людвига офицерского креста; персидских – Льва и Солнца второй степени со звездою и четвертой степени; черногорских – князя Даниила Первого второй степени со звездою и третьей степени; турецких – Меджидие первой и четвертой степеней и Османие третьей степени; французских – Почетного легиона кавалерского, офицерского и командорского крестов; итальянских – Святого Маврикия и Лазаря кавалерского и командорского крестов; прусских – Короны второй степени и Большого креста, Короны второй степени со звездою; шведско-норвежского – Полярной Звезды командорского креста второго класса; вюртембергского – Короны кавалерского креста второго класса; бельгийского – Леопольда офицерского креста; японских – Восходящего солнца первой степени, украшенного цветами пауловнии, и Священного сокровища первой степени; нидерландского – Дубового венка командорского креста; румынского – Короны командорского креста; монакского – Святого Карла командорского креста; саксен-альтенбургского Командорского креста второго класса; сербского – Такова второй степени со звездою; папского – Григория Великого первой степени; мекленбург-шверинского – Грифа первой степени; испанского – Изабеллы католической первой степени и великого множества (впрочем, меньше, чем орденов) различных медалей. Начиная с серебряной, отчеканенной в память царствования императора Александра Третьего, кончая маленькой медалькой, которую давали наиболее усердным служащим за отличие в трудах по землеустройству, – самой низшей в списке российских наград.

Нет, пожалуй, я ошибся: тут не два десятка орденов наберется, а целых четыре.

Кое-что Штюрмер получил конечно же, когда губернаторствовал, например, землеустроительную медальку, но большую часть – за те полгода, когда он благодаря всесильному Распутину находился у власти.

И вот еще что – перед каждым орденом стояло: «Высочайше разрешено принять и носить» – это означало, что каждый очередной орден Штюрмер принимал с разрешения самого государя, Николая Второго.

Хотя более слабого премьера в царской России последнего столетия не было.

Иногда, говорят, Распутин появлялся у Штюрмера в кабинете и, мелко, по-детски дробно похохатывая, хлопал премьера рукой по плечу:

– Ты смотри у меня, старик… Не подведи!

– Не подведу, – обещал Штюрмер и тянулся рукой к телефонному аппарату, размышляя, с каким же послом ему соединиться на этот раз, назначить аудиенцию и заодно получить очередной орден.

Вскоре он отправил в отставку давнего врага Распутина – министра иностранных дел Сергея Дмитриевича Сазонова, забрал его портфель. Немцы, например, большего подарка себе придумать не могли – Штюрмер, в отличие от Сазонова, был их человеком.

Союзники России плевались.

Распутин ликовал: хорошая каша, однако, у него получается.

Портфель министра внутренних дел также получил новый человек – Штюрмер не мог держать у себя сразу два портфеля, но получил его не Белецкий, который весь напрягся и поседел от напряжения, а серенький думский деятель Протопопов, знающий эмвэдэшную работу не больше, чем ремонт паровозов или управление телескопами Пулковской обсерватории.

Распутина начали использовать в своих интересах все, кому не лень, начиная от германских шпионов и откровенных сионистов типа Рубинштейна, кончая проворовавшимися чиновниками, изгнанными пинком со службы и теперь страстно мечтающими вернуться к потерянной кормушке.

А Белецкий понял, где он допустил ошибку: не надо было ему давать интервью «Биржевым ведомостям» о неудачной поездке Ржевского за кордон – в интервью этом он, к сожалению, не все запятые расставил точно… Поэтому и погорел. Ведь запятая, как известно, обладает огромной силой.


У Распутина появился враг, о котором «старец» раньше не подозревал, – Владимир Пуришкевич, лысый, плотный, с короткими волосатыми руками, с ехидным смеющимся взглядом и жестким волевым ртом, депутат Государственной думы и отличный стрелок из револьвера. Пуришкевич любил ездить на стрельбище к гвардейцам в Семеновский полк и там, специализируясь на малоприметных движущихся целях, выбивал десять мишеней из десяти. Если бы можно было выбить одиннадцать из десяти – Пуришкевич выбил бы и одиннадцать.

Стрелял он из своего личного «соважа» – безотказного штучного револьвера, который очень любил и всегда держал в отличном состоянии.

В Государственной думе Пуришкевич часто выступал с зажигательными речами патриотического толка, в свободное от заседаний в Думе время занимался боксом и чтением книг древних авторов в подлиннике, имел хорошую библиотеку. Когда началась война, Пуришкевич на свои деньги арендовал санитарный поезд и совершал на нем регулярные поездки на фронт, спасая раненых, изувеченных и отравленных немецким газом русских солдат.

Пуришкевич давно уже обратил внимание на деяния «старца» и начал заносить в специальную тетрадку сведения о его «подвигах», в результате собрался внушительный «манускрипт».

– Ну и га-ад, – проговорил он однажды с нехорошим изумлением, перелистывая страницы «манускрипта», – надо же, как густо наследил… Как муха после обеда на помойке – та обязательно стремится найти чистое теплое место и нагадить. Куда ни сунься – всюду пятна… И как его только раньше не шлепнули?

Пробовали шлепнуть, Владимир Митрофанович, пробовали, да не получилось.

Пуришкевич предложил нескольким своим знакомым – довольно близким людям, не способным на него донести, хотя доносы всосались уже в кровь наших соотечественников, въелись в кожу, в кости, в мозг, проникли не только в плоть, но и в дух, в душу, – убить Распутина, но ни один из них не согласился составить Пуришкевичу компанию.

– Разве дело в самом Распутине? Копай, Владимир Митрофанович, глубже – дело не в нем, а… – Человек, который затеял с Пуришкевичем этот разговор, давний его знакомый, перешел на шепот, словно бы боялся ищеек из охранного отделения, которые всовывали свои уши во все замочные скважины. – Дело в самом царе. В царице, погрязшей в метафизическом мраке, в атмосфере неверия, окружающей их, в прогнившем троне. Трон надо основательно ремонтировать…

– Не трон, а строй, – поправил Пуришкевич.

– Какая разница? Все едино. Если в кресле просели пружины и сопрела подкладка, то и пружины и подкладку выбрасывают. Если отвалилась ножка, вместо нее вытачивают и ставят другую. Странно только, почему новой ножкой этой оказался неграмотный, пахнущий онучами мужик, а не кто-нибудь из великих князей, Николай Николаевич, допустим, или Дмитрий Павлович… Или родной брат царя Михаил Александрович.

– Михаилу нельзя – женился не на той бабе!

– А русскому мужику, живущему в шубинке, на это плевать! Ему важно, чтобы у него был дома хлеб да в воздухе не пахло порохом. А кто будет сидеть на троне и кто станет подпирать этот трон – глубоко чихать!

– Что же касается Николая Николаевича, то он сам бы, собственными руками с удовольствием придушил бы Распутина.

– Я знаю. Говорят, царь подписал указ о смещении Николая Николаевича из главнокомандующих благодаря Распутину.

– Говорят…

– Широко шагает рыбоед в надегтяренных сапогах!

– Ну что, бьем по рукам? – предложил Пуришкевич. – Надо бы эту вошь изловить и давануть ее ногтем.

– Не могу!

– Объясните, ради бога, почему? Ведь Россия гнить начала именно с этого прыща!

– Избавьте от объяснений, Владимир Митрофанович, прошу вас! Очень не хочется пачкать руки!

Не стоит укорять тех, кто отказал Пуришкевичу, ибо все дело не в них, а в царе: за Распутиным стоял сам Николай. Поднять руку на Распутина – это одно, на царя – совсем другое. Поэтому давайте не будем строго судить ни Маклакова, ни Шульгина, ни многих других…

Всякий на месте Пуришкевича остановился бы, но только не Пуришкевич – Владимир Митрофанович был человеком твердым, не привыкшим пасовать, он был уверен, что сообщников себе по «святому делу» обязательно найдет.

– Не вся Россия еще испакостилась, не вся, – мрачно произносил Пуришкевич и садился за сочинение очередной громкой речи в Государственной думе.

После одной такой нашумевшей речи ему неожиданно позвонил князь Феликс Юсупов, спросил тихо, вежливым голосом:

– Владимир Митрофанович, мы могли бы с вами повстречаться?

Пуришкевич не стал интересоваться, зачем эта встреча нужна, ответил коротко:

– Конечно.

– Когда и как?

– Завтра утром, допустим… Вам удобно?

– Вполне, – ответил Юсупов. Хотя и был Пуришкевич трудным человеком, а Юсупову с первой минуты было легко с ним общаться. – Вопрос номер два: где? Где встретимся?

– У меня на квартире. За чашкой хорошего утреннего чая. У меня есть роскошный чай из последних поставок двору его императорского величества и запас бразильского рафинада.

– Бразильский рафинад – это хорошо, это очень серьезно при нынешних талонах на сахар. – Юсупов засмеялся. – Смотрите не попадитесь, Владимир Митрофанович, на глаза рабочим Путиловского завода!

– Постараюсь не попасться! – Пуришкевич недовольно хмыкнул.

Наутро Феликс Юсупов был у Пуришкевича.

– Скажите, как вы относитесь к такой фигуре, как Распутин? – спросил он у депутата.

– Премерзко. А почему, собственно, князь, вы задаете этот вопрос?

– Я читал вашу последнюю речь в Думе и восхитился вами: вам, в отличие от многих, дороги интересы России.

– Как всякому русскому человеку. Впрочем, сам вопрос, князь, позвольте заметить, несколько неприличен в моем доме.

В этой фразе был весь Пуришкевич – резкий, незамысловатый, влюбленный в Россию, не способный к интриге, если вопрос касался русского человека, он и внешностью своей соответствовал характеру. Юсупов очень хорошо рассмотрел его – раньше встречаться с Пуришкевичем не доводилось: собранный из мышц, и только, кажется, из мышц, этакий кусок мяса, способный, несмотря на грузность, легко перемещаться, – у него была бесшумная походка охотника, умеющего незаметно подкрадываться к зверю, обритый наголо, с блестящим черепом и крохотными толстыми стекляшками пенсне, совершенно чужими на его лице, Пуришкевич производил впечатление на людей. На одних – хорошее, на других – плохое.

– Не обижайтесь, Владимир Митрофанович. – Юсупов сделал мягкий жест. – Я же пришел к вам не ссориться. Распутин у всех – не то чтобы соринка в глазу – бревно. Настоящее бревно. – Юсупов, подыскивая нужные слова, умолк на минуту.

Пуришкевич медленно наклонил голову:

– Согласен!

– От этого бревна, Владимир Митрофанович, надо освобождаться, иначе Россия совсем ослепнет.

– Что вы предлагаете, князь?

– Убрать Распутина.

– Убить в общем-то нетрудно, трудно спрятать тело. Обязательно останутся следы. Вы понимаете, чем это чревато?

– Прекрасно понимаю.

Пуришкевич неожиданно смутился. Это смущение было очень странно видеть. Он коротко покашлял в кулак.

– Извините меня, Феликс Феликсович, я обещал вас угостить первоклассным чаем, а чай на стол не поставил. Я это сейчас сделаю, потерпите минутку… Прислугу я отпустил, она не нужна нам при нашем разговоре, я все сделаю сам.

– Не надо, Владимир Митрофанович. Разговор будет коротким. Либо мы договоримся, либо не договоримся, одно из двух. Третьего не дано.

Они договорились. Договорились убить Распутина.

План Феликса был прост: заманить Распутина к нему во дворец, там, в подвале, где Феликс в эти дни затеял ремонт, отравить, тело завернуть в ковер и вывезти из Питера.

– Куда конкретно? – спросил Пуришкевич. – Просторы под Питером большие.

– Полагаю, надо на Неву. Спустить труп в воду – и дело с концом.

– Можно вывезти в лес и сжечь.

– Дыма будет много, гари. Да потом, нам с этим делом быстро не справиться. Стукачи засекут, донесут… Нет, Владимир Митрофанович, лес и огонь – дело ненадежное.

– Можно просто засунуть где-нибудь под снег, прикопать. До весны проваляется, а когда вытает из-под снега, когда найдут – это будет уже не Распутин. Сгнивший человек, на человека не похожий.

– Собаки разроют на второй же день…

– Ну и голова у вас, князь, – укоризненно произнес Пуришкевич, – вы все подвергаете сомнению.

– Вы тоже, Владимир Митрофанович, вы – точно такой же человек. Ни дать ни взять – древний философ-скептик.

– Да-да, – подтвердил Пуришкевич, – не позже чем вчера я читал сочинения господина Пиррона <cм. Комментарии, – Стр. 471…сочинения господина Пиррона…>.

– «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку»… Я в Пажеском корпусе перед занятиями тоже иногда почитываю господина Пиррона. Есть много других способов спрятать труп, но река для такого жулика, как Распутин, поверьте, самое подходящее место. Вода – не его стихия, из любой другой стихии он выпутается, вывернется, выплывет, останется живым. А из воды – нет, вода – его враг.

– Я не раз думал о том, а не кокнуть ли его в темном переулке – нож в пузо, легкое движение вверх – и кишки, разматываясь, вываливаются на дорогу.

– Бесполезно, Владимир Митрофанович. Феония Гусева уже выпускала из него кишки. И что из этого вышло?

– Вышел пшик. Распутин действительно не человек, а сатана. Теперь скажите, князь, как вы заманите к себе Распутина?

– Я бываю у него дома, он мне доверяет, иногда даже зовет маленьким. – Юсупов не выдержал, усмехнулся.

Сложения он был очень изящного, дамского, движения – отточенные, грациозные. Пуришкевич слышал от кого-то, что князь Юсупов до женитьбы на ближайшей родственнице царя – великой княгине Ирине Александровне, иногда баловался мальчиками, изображая из себя этакого Оскара Уайльда <cм. Комментарии, – Стр. 471…изображая из себя этакого…>, но, женившись, остепенился. Недавно у него родился ребенок. Мальчик или девочка, Пуришкевич не знал.

Он неопределенно приподнял плечи, сделал вопросительный жест и ничего не сказал – ждал, что скажет гость.

– Этой мрази приглянулась моя жена, Ирина Александровна, – продолжил Юсупов, – и он давно уже делает гнусные намеки, чтобы я познакомил его с Ириной. Ну что ж, я познакомлю. – Юсупов мстительно улыбнулся. – Распутин, как на веревочке привязанный, побежит знакомиться с моей женой…

Пуришкевич сочувственно посмотрел на него:

– Понимаю, как это неприятно.

– Мразь, а не человек, – не выдержав, выругался Юсупов.

– Сочувствую, сочувствую, – глухо пробормотал Пуришкевич, – но простите, князь, вы уверены, что он побежит прямо к вам во дворец?

– Абсолютно уверен.

– И ничто не испугает его?

– Вряд ли.

– И в себе вы уверены, Феликс Феликсович? – Пуришкевич холодным, все засекающим взглядом оглядел Юсупова, снял пенсне и, поморщившись, будто от боли, протер пальцами глаза.

– Уверен, Владимир Митрофанович, – тихо и жестко проговорил Юсупов, – иначе бы я к вам не пришел.

– Двоих нас для такой операции мало. – Пуришкевич, словно бы не заметив тона Юсупова, снова водрузил пенсне на нос. – Нам еще нужны люди. Как минимум – пара компаньонов.

– Полагаете, что вдвоем не справимся?

– Нет. Распутин – бес сильный. Хитрый, живучий, изворотливый, как Змей Горыныч. – Пуришкевич на минуту задумался, побарабанил пальцами по столу. – Помощники нужны обязательно. У меня есть два человека на примете.

– Кто?

– Близкие люди, не подведут.

– У меня тоже есть такие люди, – молвил князь, поддаваясь порыву, вспомнил о списке, который недавно составлял. Пуришкевич в этом списке шел вторым.

Пуришкевич обладал свойством заводить людей, под его влияние попадали даже очень сильные натуры.

– Много?

– Как минимум… как минимум – один.

– И это немало, – одобрительно отозвался Пуришкевич. Улыбнулся.

У Пуришкевича в санитарном поезде работал доктор Станислав Лазоверт – спокойный, со скупыми, расчетливыми движениями человек, превосходный врач и солдат, специалист, обладавший золотыми руками, он мог пришить ратнику оторванный нос, и тот прирастал так, что не было видно даже следов, из осколков, из мелкого крошева и обломков собирал целые кости и восстанавливал человеку ногу или руку, умел сращивать оборванные внутренности и оживлять остановившееся сердце. За храбрость на фронте Лазоверт был награжден двумя Георгиевскими крестами.

У Лазоверта было еще одно достоинство – он умел великолепно водить автомобиль.

Имелся на примете еще один исполнитель – поручик Сухотин, только что получивший звание капитана. Сухотин недавно прибыл с фронта, не боялся ни леших, ни чертей, ни Распутиных, ни Романовых, на фронте он был тяжело ранен, но это никак не отразилось на его боевых качествах – Сухотин спокойно относился к крови. Что к своей, что к чужой – одинаково.

– А кто у вас? – осторожно спросил Пуришкевич у Юсупова.

Юсупов поднял на депутата глаза.

– Ну… кто сторонник?

– Великий князь Дмитрий Павлович <cм. Комментарии, – Стр. 473. Дмитрий Павлович…>.

Пуришкевич не выдержал, ахнул изумленно:

– Мама моя!

Великий князь Дмитрий Павлович был двоюродным братом Николая Второго. Более того, царь, который на двадцать три года был старше Дмитрия Павловича, считался его опекуном, следил за тем, чтобы Митя (царь звал его так) не попадал в плохие компании, не глупил по молодости, не увлекался цыганками и не пил плохого вина…

В детстве и Митя, и его родная сестра Маша – царь считался и ее опекуном – были приличными оторвами, ничем не отличались от своих невенценосных сверстников, дрались с уличными мальчишками, катались на задках у московских лихачей (Дмитрий Павлович и Мария Павловна воспитывались после смерти матери, греческой королевы, в Москве), на колесах трамваев, воровали яблоки и вели образ жизни не самый лучший, исходя из понятия высшего света, но по истечении лет выправились и превратились в красивых молодых людей.

Дмитрий Павлович окончил офицерскую кавалерийскую школу, получил звание корнета конной лейб-гвардии, стал шефом гренадерского полка. Считался любимцем офицерской молодежи – особенно гвардейской, храбро воевал, был отмечен наградами, заслуженно заработал чин штаб-ротмистра.

– Что-то я не слышал, чтобы Гришка ему насолил, с чего бы это великому князю решиться на убийство Распутина? – усомнился в Дмитрии Павловиче Пуришкевич.

– Думаю, что великому князю обидно не за себя – за Россию, – уклончиво ответил Юсупов.

Пуришкевич ошибался, считая, что Распутин нигде не перебегал дорогу великому князю – перебегал, еще как перебегал! Будучи человеком, далеким от тайн Царского Села, от дворца, в котором Николай Второй жил с Альхен, Пуришкевич не все знал, а Юсупов, который через жену свою Ирину находился в прямом родстве с императорским двором, знал практически все, что там происходило.

В великого князя Дмитрия Павловича влюбилась старшая дочь Николая Второго, Ольга, – красивая и романтическая девушка, Дмитрий Павлович ответил ей взаимностью, и вскоре они были помолвлены. Дело шло к свадьбе, но свадьба не состоялась.

Помешал… Распутин. Узнав о помолвке, он два вечера никуда не выходил из своей квартиры – не соблазнили его ни баня, ни проститутки, ни Муня Головина, сшившая себе новое атласное платье, как того желал «старец», – он босиком перемещался по квартире, совершая променад из одной комнаты в другую, иногда останавливался, смешно шевелил пальцами ног, приподнимая их, словно клапаны, а потом, давя кончиками-пальцев пол – пальцы у него действительно работали, как клавиши пианино, – хмыкал, остервенело рубил рукою воздух и двигался дальше.

Он все точно просчитал, темноликий мужик с пивными светлыми глазами и черной, пахнущей сапожной ваксой бородой. Он вычислил, что если Дмитрий Павлович женится на Ольге, то ближе всех окажется к престолу. Больной гемофилией наследник – не жилец на белом свете, это Распутин понимал прекрасно и во всех своих действиях, во всякой стрельбе в будущее делал на это поправку, – а раз он умрет, то царем станет Дмитрий Павлович.

Вот чего ни в коем разе нельзя было допускать. Как только Дмитрий Павлович сделается царем, Распутина мигом оттеснят с царского двора или, того хуже, сошлют на Сахалин. Закончив подсчеты, Распутин подвел черту под своей «арифметикой», на некоторое время пришел в уныние, но потом взял себя в руки и начал действовать.

Нанес визит к царю, где на пальцах попытался доказать, что произойдет, если Дмитрий Павлович женится на Ольге, а здоровье «родного Алешеньки» ухудшится. Царь в ответ лишь засмеялся.

– Если Богу будет угодно – я не против, – сказал он. – Пусть Митька даже престол займет… Ну и что? Он для меня такой же родной, как и Алеша.

– Ну не сын же! – сердито вскинулся Распутин.

– Почему? – возразил царь. – Сын!

– Йй-эх! – Распутин, распаляясь, громко хлопнул рукой себя по заду и отвернулся от царя. – Ничего-то ты не понимаешь, оказывается!

– Давай лучше выпьем! – неожиданно предложил царь. Распутин угрюмо посмотрел на царя:

– А что у тебя есть?

– Все, что хочешь! – хвастливо произнес царь и весело ухмыльнулся. – Коньяки всякие, в основном «Хеннесси» и арманьяки, вина французские, рейнвейны, есть португальское вино, целый бочонок, подарок посла.

– А мадера? – задал Распутин вопрос, который должен был задать.

– Чего нет, того нет, – огорченно проговорил царь, – недоработка министра двора, которая завтра же будет исправлена, сам я, ты знаешь, мадеру пью мало.

Распутин почмокал губами, соображая, чем бы потешить желудок. Французские вина он не любил – слишком кислые, да и проку от них не больше, чем от простой воды, только ноги мыть, коньяки пахли клопами, о рейнвейнах раньше он никогда не слышал, а вот португальское вино… Это портвейн, значит… Распутин пил его однажды и остался доволен – взяло винцо не хуже «мадерцы».

– Давай этого самого, которое из бочки, – сказал он.

– Не то разговор сухой получается, – пожаловался царь, – горло дерет.

– Не сдавай Алешеньку Митьке, – с неожиданной тоской в голосе попросил Распутин.

Эта слезная, щемящая, идущая из глубины тоска тронула царя.

– Разве я сдаю? Эх, отец Григорий, отец Григорий! Есть вещи, которые стоят выше пресловутых «сдавать» или «не сдавать», и я с этим должен считаться.

– Считайся, считайся, никто этого права у тебя, «папа», не отнимает, но Алешку не сдавай. Митька подомнет его, переломает кости, спихнет со стула, а сам сядет на его место.

– Ты пойми, отец Григорий, Митька мне – такой же сын, как и Алексей.

Поняв, что царя ему не переубедить, Распутин прибегнул в последнему своему средству:

– Да Митька болен, разве ты этого не знаешь?

– Нет, – спокойно качнул головой царь.

– У него такая болезнь, что с ним нельзя даже находиться в одном помещении.

– Это что, туберкулез? – холодно осведомился царь.

– Хуже! При туберкулезе можно хоть руку подать, а при этой болезни – нельзя!

– Что это? – царь нахмурился. – Что за болезнь?

Распутин врал. Врал беззастенчиво, прекрасно понимая, что если из этого разговора за стены дворца вылетит хотя бы одно словечко, всего одно – и он приобретет сильного и беспощадного врага. Но… одним врагом больше, одним меньше – все едино, посчитал в тот момент Распутин и по-своему был прав: от этого каша на кухне не подгорит, а на все остальное не стоит обращать внимание. Дружба с «папой» все равно все перекроет. А вот если престол уплывет, то тут и самому придется уплывать. Ногами вперед. Никто тогда не спасет.

«Старец» назвал, что за болезнь подцепил Дмитрий Павлович.

– Не может быть! – Царь невольно побледнел и на шаг отступил от Распутина – слишком уж дурной и грязной считалась эта болезнь.

– Можешь не верить, – пробормотал Распутин, глядя в сторону, – это твое дело. Но у меня сведения точные.

– Откуда?

– Да от той бабели, что Митьку болезнью и наградила. А ты – откуда, откуда? От верблюда!

– Не может этого быть! – растерянно воскликнул царь.

– Может, еще как может! – Распутин хрипло и зло рассмеялся. – Тебе должна быть знакома фамилия одной московской мамзели… – Распутин назвал фамилию известной любительницы шумных вечеров, пьяных оргий и выездов за город, недавно заразившейся «дурной болезнью» и сейчас находящейся на излечении в клинике. История этой несчастной женщины сделалась широко известной.

– Не может быть! – вновь, в третий раз, растерянно воскликнул царь, отступил от Распутина еще на один шаг. Под глазами у него стремительно набухли мешки, вид сделался озабоченным, старым.

– Увы! – Распутин развел руки в стороны. – Молодость неосмотрительна, а великий князь – не исключение. Нельзя прыгать на все, что шевелится и раздвигает ноги.

Великий князь действительно был знаком с известной московской красавицей – госпожой Михайловой (назовем ее так), бывал у нее в доме и принимал участие в двух-трех буйных пирушках, и познакомил его с нею… Распутин. Познакомив великого князя с госпожой Михайловой, Распутин, видя, что великий князь не на шутку увлекся, улучил минутку и, отведя его в сторону, сладко почмокал губами, затем сощурил масленисто заблестевшие глаза:

– Баба о-очень хороша. С нею можно все… Не пожалеешь, князь!

Но великий князь очень скоро разобрался что к чему и отошел в сторону от госпожи Михайловой. Хотя и был засечен в ее салоне.

Заразилась же госпожа Михайлова уже после ухода Дмитрия Павловича из салона – сделал это гнусный человек, который когда-то храбро воевал в Сербии, но потом пропил свою честь… Царь поверил Распутину, помолвка Дмитрия Павловича с Ольгой была расторгнута. Как часто бывает в таких случаях, Дмитрий Павлович узнал, зачем Распутин приезжал к царю и что ему говорил…

– Ну что ж, – молвил Дмитрий Павлович горько и зло, – чему бывать, того не миновать… Разлучили меня с Оленькой, получилось это у моих врагов. Но тот, кто это сделал, будет наказан.

Позже он написал: «Наша родина не могла быть управляема ставленниками по безграмотным запискам казнокрада, грязного и распутного мужика». Мысль о физическом устранении Распутина возникла у великого князя в те дни, когда он потерял Ольгу Романову. Нужен был только дополнительный толчок и еще, может быть, удобный случай.

Имелись личные причины для устранения «старца» и у Юсупова. Кроме тех, о которых я уже поведал Вам, читатель.

– Теперь нам надо подумать о деталях плана, – сказал Пуришкевич, – как технически убрать вурдалака. Как? – вот вопрос вопросов. Можно осуществить предложенный вами план, а можно сделать все гораздо проще – подкараулить Гришку на улице, врезать свинцовой блямбой по лбу, потом пустить пару пуль в переносицу, и все – Гришка спекся! Нужно только найти подходящее место, чтобы можно было уйти от преследования филеров.

– Мой план лучше – заманить Распутина ко мне во дворец под видом знакомства с Ириной и покончить с ним, – сказал Юсупов. Пуришкевич, подумав, согласился.

Вообще-то он, человек жесткий, прямой, не признающий такого тактического маневра, как отступление, прощупывал Юсупова, проверял, а не дрогнет ли тот в критическую минуту? Пуришкевич остался доволен проверкой: такие люди, как князь Феликс Феликсович Юсупов, граф Сумароков-Эльстон, дрожать не привыкли – порода у Феликса была крепкая.

– По рукам! – воскликнул Пуришкевич, поднимаясь с места. – Осталось только собраться всем вместе и обговорить кое-какие детали.

– За этим дело не станет, – пообещал Юсупов.

Юсупов уехал, а Пуришкевич засел за сборник стихов древнегреческих поэтов и читал долго, с наслаждением, медленно шевеля губами, – читал он в подлиннике, встречал незнакомые обороты, казавшиеся очень сложными, возвращался к ним по нескольку раз, чтобы понять смысл, насладиться звуком давно угасшей речи, улыбался довольно, когда докапывался до сути, потом перешел на оды Горация, пытаясь понять, насколько же выше великий Гораций какого-нибудь средненького библиотекаря из города Эфеса или чиновника из канцелярии наместника, властвующего над островом Хиос, почмокивал сладко: Гораций есть Гораций, то, что он велик, видно невооруженным глазом…

Читал Пуришкевич греков целых три часа, потом взял свой любимый револьвер «соваж», с которым ездил на фронт, – револьвер этот ни разу не дал осечки, был убоен, бил точно, и Пуришкевич следил за ним, как за своим здоровьем, регулярно смазывал, холил, – произвел с ним несколько манипуляций, выхватывал то из-за пояса, то из внутреннего кармана пиджака, то из бокового кармана, следя за тем, не цепляет ли где-нибудь револьвер за ткань.

Очень важно было, чтобы револьвер выскакивал из одежды, будто смазанный, нигде не застревая, – остался доволен: отличная машинка!

День у Пуришкевича был свободный: санитарный поезд, с которым он ездил на фронт, находился на профилактике, заправлялся, вагоны чистили, ремонтировали, драили, истребляли из них дух крови и гниения, завозили лекарства; в Государственной думе тоже дел не было – объявили «библиотечный день», чтобы депутаты набирались ума-разума в книгах, – и Пуришкевич маялся: он не привык бездействовать.

В конце концов он поехал на товарную станцию, где стоял санитарный поезд, нашел Лазоверта – спокойного, с красивым породистым лицом, обритого наголо, «под Пуришкевича», человека в офицерском френче. Пуришкевич казался себе обезьяной, когда рядом находился Лазоверт, но это никак не ущемляло Пуришкевича, и вообще Владимир Митрофанович был начисто лишен комплекса неполноценности, он добродушно обнял Лазоверта за плечи и, сощурясь ласково, глянул ему в глаза:

– Друг мой, есть дело!

– Всегда готов! – бодро отозвался Станислав Лазоверт. Пуришкевичу он был дорог не только тем, что обладал бойцовскими качествами и считался первоклассным медиком – он был главным врачом его санитарного поезда, – Лазоверт никого не подводил.

– Какой у нас самый сильный, с новым мотором, чтобы не подкачал, автомобиль?

– Шестицилиндровый «напиер», – не задумываясь ответил Лазоверт, – тридцать пять лошадиных сил, корпус «кароссери».

– На машине стоит мой герб?

Почти на всех машинах, принадлежащих ему, Пуришкевич ставил не то чтобы геральдические изображения в виде щита с крепостными зубцами поверху – ставил, надпись по-латыни, в переводе на русский звучавшую: «Всегда тот же», – словно бы специально подчеркивал свое постоянство. Была эта надпись и на «напиере». Пуришкевич досадливо крякнул:

– Лучше бы этой надписи не было. Ее знает весь Петроград.

– Надпись мы можем закрасить, – спокойно проговорил Лазоверт. – Нет ничего проще.

– Если уж красить, то красить весь автомобиль, – сказал Пуришкевич, – целиком. В какой вот только цвет?.. – Он задумался.

В некоторых вопросах Пуришкевич был очень щепетилен, считая, что все происходящее может иметь вещий смысл, в том числе и нечаянно оброненное слово, и жест, и поступок – поступки вообще способны быть роковыми, – и цвет…

– Цвет – это очень важно, – произнес Пуришкевич.

– Давайте в цвет зимы, – осторожно подсказал Лазоверт.

– В белый, что ли? – Пуришкевич помял пальцами лоб. – А что? Белый цвет – это хорошо. Маскировка, как на фронте, под цвет снега и… белый цвет – цвет благого дела. Очень хорошо.

Убийство Распутина Пуришкевич считал благим делом.

– А потом, это просто благородный, очень древний цвет, – сказал Лазоверт, – его любили наши предки.

– Перекрашивай в белый цвет, – приказал Пуришкевич, потом, понизив голос до шепота, добавил: – Через несколько дней поедем убивать Распутина.

– Эту гниду? – Глаза Лазоверта сжались в опасные щелочки. – Давно пора!

Лазоверт не выдержал, сочно, со вкусом выругался, на лице у него проступили красные пятна.

– О! – воскликнул Пуришкевич восторженно. – После такого знатного ругательства сразу закусить захотелось.

– Я бы и от выпивки не отказался, – заметил Лазоверт.

– У меня в вагоне есть две бутылки хорошего греческого коньяка. Пойдем? – предложил Пуришкевич.

– Вечером. Все вечером, – сказал поляк. – А сейчас рано, сейчас надо работать.

Пуришкевич был твердо убежден, что, как бы ни складывалась операция по устранению «старца», без его любимого «соважа» и без стрельбы не обойтись. «Гришка Гришкою, сам он никто, мешок тухлого мяса и пустых, без мозгов и прочей начинки, костей, но у него есть охрана, которую возглавляет Комиссаров Михаил Степанович, – Комиссарова Пуришкевич знал лично, – а это, как минимум, двадцать стволов плюс особый автомобиль с двумя сменными шоферами-филерами плюс извозчик-топтун с лошадьми такими резвыми, что они могут догнать автомобиль, плюс банковская охрана, организованная Рубинштейном и Симановичем…»

Для банкиров Распутин был дороже любого многокаратного бриллианта, берегли они его как зеницу ока. Банковские филеры и опасны более всего. Особенно если они станут защищать Гришку по-настоящему.

«А если не станут? – задумался Пуришкевич. – Филерам этот «помазанник» надоел хуже горькой редьки. Для острастки они могут пальнуть, но чтобы решительно полезть в свалку, чтобы шкурой своей рисковать… вряд ли».

Он вспомнил фразу, которую Феликс Юсупов произнес во время утренней встречи. «Знаете ли вы, что Распутин охраняется сотрудниками трех учреждений? Его охраняют шпики Министерства императорского двора, по личному распоряжению императрицы Александры Федоровны, шпики Министерства внутренних дел и шпики, нанятые банками!» «Знаю», – спокойно ответил Пуришкевич.

Охрана, нанятая банками, может оказаться гораздо серьезнее, чем филеры Комиссарова или агенты генерала Глобачева, эти будут защищать Гришку не на шутку, ибо от целости Распутина зависит их собственная жизнь: будет жив Гришка – будут живы и они, погибнет «старец» – им тоже головы не сносить. Значит, нужен такой план устранения Гришки, который бы напрочь исключал стычку с филерами.

Вечером у себя в вагоне Пуришкевич обвел красным карандашом число на желтоватом, отпечатанном на плохой бумаге отрывном календаре – 20 ноября.

До убийства Распутина оставалось двадцать шесть дней.


Князь Юсупов побывал у «старца» еще несколько раз – надо было поддерживать с ним контакты, стать окончательно своим, иначе Гришка с его звериным чутьем обязательно что-нибудь засечет, поймает некие опасные токи в воздухе и уйдет, отношения с ним надо было устанавливать самые теплые, – и каждый раз уходил от «старца» с ощущением того, что он испачкался, хотелось вымыть с мылом руки, потом самому залезть в ванну, а после ванны – целиком сменить одежду.

Юсупов проводил пару часов у Распутина и возвращался домой, во дворец на Мойке, – это был дом его родителей, где он знал каждый кирпич, каждый изразец на печке, каждую деревяшку в паркетном полу, все изъяны и все помятости стен… Это был дом его детства. В кабинете он подолгу стоял у зеркала, исступленно занимаясь одним – изображал улыбку.

Он должен был, находясь у Распутина, улыбаться, должен – нет, обязан был покупать «старца» своей улыбкой, выводить его на откровенные разговоры, но Распутин после нескольких сеансов откровенности – это было раньше – что-то зажался, закупорился в своей раковине. Он опасливо косился на Юсупова и тихо посмеивался в черную цыганскую бороду. Заборчик, образовавшийся между ними, надо было обязательно перешагнуть.

– Ну как, Феликс, идешь ко мне помощником или нет? – как-то вновь спросил «старец» у Юсупова.

– Мы же договорились, Григорий Ефимович, – спокойно отозвался тот, доброжелательно улыбнулся «старцу», хотя внутри у него все сжалось от напряжения, а сердце глухо стукнулось в виски, – я только жду вашей команды.

– Я уже не помню, как мы договорились, Феликс. Договорились «да» или договорились «нет»?

– Договорились «да».

– Отлично, Феликс! – проговорил Распутин довольно. Настроение у него было хорошим.

– А чего это вы сегодня такой веселый? У «старца» в глазах вспыхнули яркие электрические светлячки, погорели немного и погасли.

– Да дельце одно, больно хорошее, провернул. Сделал его и теперь вот торжествую, – сказал Распутин. – Теперь, Феликс, осталось ждать недолго, скоро и на нашей улице будет праздник.

– Что за праздник? – вежливым тоном поинтересовался Юсупов, улыбнулся.

– Что за праздник, что за праздник… – Распутин привычно поправил волосы на голове, прикрыл ими кожистую шишку, которая, кажется, начала увеличиваться, потом, поплевав на пальцы, пригладил брови. – Скоро расскажу, что будет за праздник. Ждать осталось немного. А ты, Феликс, чего-то начал бояться меня, – неожиданно сказал он. – Хорошо, что сейчас одумался…

У «старца» действительно было звериное чутье.

– У меня же нет ни одной свободной минуты, Григорий Ефимович, вы же знаете, я учусь в Пажеском корпусе, это такая муштра, это столько экзаменов, что времени не остается даже для личной жизни. Поэтому не приходил.

– Знаю, знаю, тебя настраивают, Феликс, против меня, говорят, что я – нечистая сила, старый козел и вообще мешок с дерьмом и отрубями, – ворчливо проговорил Распутин. – Родственники твои – люди непростые. Лизавета, она на меня всегда зуб точила. – Лизаветой Распутин называл великую княгиню Елизавету Федоровну <cм. Комментарии, – Стр. 483. Елизавета Федоровна…>. – И эта самая, царская мамашка которая, по кличке Гневная. Эти две против меня особенно резвы… Простить даже мне не могут, что я живу на белом свете. И петлю готовы мне на шею спроворить, а потом в Сибирь загнать. Да только волос у баб долог, да ум короток, ничего они со мной не сделают, как ни пыжатся. Поскольку в Царском Селе не их принимают, а меня, йй-эх! – Распутин, веселея, прошелся руками по груди, изображая «два притопа, три прихлопа», потом по коленям. – И чем больше эти бабы будут на меня капать, тем прочнее будет мое положение в Царском Селе. Вот так-то, Феликс.

– Но я-то знаю, в Царском вы ведете себя не то что в Питере, – не выдержал Юсупов, – вы там в основном о Боге разговариваете… – Юсупов споткнулся, замолчал, поняв, что – может сказать лишнее, но «старец» не заметил внезапной паузы, у него дернулась щека и застыла, он замахал на Юсупова одной рукой:

– А чего же мне, милый, с государями о Боге-то не говорить, а? А? Они – люди благочестивые, такие беседы очень любят. Все понимают, все прощают и меня, извиняй, ценят! – Распутин в назидательном движении поднял указательный палец. – А насчет того, что им про меня разное вдувают, худое наговаривают, так они этому не верят.

Распутин умолк, усмехнулся, он словно бы проник в Юсупова, забрался внутрь рассмотреть, что там имеется, и князь сжался в комок, пытаясь отгородиться от «старца», – собственную силу надо было обязательно противопоставлять силе этого человека, иначе тот действительно залезет внутрь, начнет все бесцеремонно перетряхивать. Распутин это почувствовал, повысил голос:

– Ты от меня не отворачивайся, Феликс. Это в тебе Лизавета сидит да эта самая… карга старая, никак ее Господь не приберет. И папа, он тоже такой. Как и ты. Ежели от дома подальше уезжает, то все, перестает слушаться. – Юсупов не сразу понял, что Распутин теперь говорит о царе. – Слушает только худших людей. Намедни вот вернулся, и мы с ним повидались. Я ему говорю: довольно, мол, войны, кровопролития, все люди – братья. Что немцы, что русские, что эти самые… французы, и война тяжелая эта – наказанье Божье, а он – нет! Уперся, и все тут. Талдычит свое: «Мир подписывать позорно!» А чего тут позорного, а? Людей своих сохраним, вздохнем посвободнее… Нет, ничего папа не понимает. Вот она… государыня дорогая наша, она – мудрая правительница, она все понимает, это будет великая царица. А он, – Распутин вздохнул тяжело, зажато, – он – обычный земной человек, раб Божий, а не помазанник. Для царствования в России он не годится. Чего молчишь, Феликс?

– Слушаю вас, Григорий Ефимович, – проговорил Юсупов, чувствуя, что внутри противным клубком поднимается злость, неверие в то, что он слышит от этого неграмотного мужика. Один клубок смешался внутри с другим, к мешанине клубков добавилась глухая сердечная тоска.

– Вообще-то, ты правильно поступаешь, Феликс, – похвалил Распутин, – молчишь и все наматываешь на ус. Это мне нравится. Молчание – золото, ты прав, тысячу раз прав. – «Старец» подошел к Юсупову почти вплотную, похлопал ладонью по плечу, – Так что ты теперь понимаешь, что за план мы тут городим.

– А государыня, она тоже принимает в этом участие?

– А как же? Она – главная! Она хочет спасти государя, а спасти его можно, только отстранив от трона. Только так. Боюсь лишь, как бы этот телеграфный столб Николай Николаевич не вмешался. У него мозгов-то совсем нет, черепушка пуста. Дальше собственного носа он ничего не видит – телеграфному столбу лишь бы гнать людей под пули, а что там, кого там, где там – его совершенно не волнует.

– Николай Николаевич очень популярен в России.

– Потому и сместили. Больно высоко взлетел и хотел взлететь еще выше. Царица это сразу поняла. И я понял, подсуетился, поскольку тоже ноздрями здорово дыма захватил…

Лицо у Распутина потемнело, рот задергался, он, словно бы забыв о Юсупове, отскочил в сторону, нервно заходил по комнате, со скрипом давя половицы ногами, что-то нашептывая про себя. Вид у него сделался сумасшедшим. «Старец» смежил глаза, некоторое время ходил вслепую, не ошибаясь ни на сантиметр, не задевая за предметы – он их чувствовал телом, – потом выставил перед собой руки, провел ими по воздуху и открыл глаза.

Выражение их, как потом Юсупов отметил у себя в книге, было «странным», глаза «светились». Распутин резким движением схватил князя за руку, впился пальцами в кожу так прочно, что проступили синие пятна. Юсупов с трудом отнял руку.

– Поехали со мной к цыганам, Феликс! – воскликнул Распутин. – Прямо сейчас же! Поедешь – я тебе все до самых мельчайших деталей расскажу! А?

К цыганам ехать не хотелось, Юсупов не любил их, а вот то, что обещал рассказать Распутин, узнать хотелось. Поколебавшись, Юсупов поднялся с кресла:

– Поехали!

Зазвонил телефон – гнусный аппарат, изобретенный в преисподней, как считал Юсупов, – и все испортил: «старцу» «телефонировали» из Царского Села, просили немедленно приехать.

– Не получилось с цыганами! – Распутин огорченно развел руки в стороны.

– Не огорчайтесь, Григорий Ефимович, в следующий раз обязательно съездим! Либо у меня во дворце покутим. Не хуже, чем в «Вилле Роде» будет!

– Да-да, во дворце – это хорошо, – согласился Распутин, – тем более ты меня с Ириной обещал познакомить. – «Старец» прошел в прихожую, кряхтя, сел на стул и стал натягивать на сапоги галоши. Он носил то меховые боты, то галоши с сапогами, галоши у него были из настоящего каучука, на роскошной байковой подкладке, высокие, довольно большие – одиннадцатый номер…

Юсупов уходил от «старца» подавленный. Распутина надо было убирать. И чем быстрее, тем лучше.


Распутин продолжал резвиться, жить на «полную катушку». Филеры по-прежнему не только охраняли его, но и следили за ним – очень внимательно и холодно, все засекая, каждую мелочь, каждый шаг «старца», и не только топтуны из Царского Села, не только боевики, нанятые банками, и не только топтуны-филеры из отдела наружных наблюдений Петроградского охранного отделения, но и приметное начальство: некий Корнилов-жандарм в высоком чине, господин Глобачев, генерал-майор, выше которого в страшной петроградской охранке никого не было, старый генерал Курлов, большой мастер провокаций, из-за ротозейства которого в Киеве недоучившимся студентом <cм. Комментарии, – Стр. 486…недоучившимся студентом…> Богровым был застрелен великий человек – российский премьер Столыпин, министр двора граф Фредерикс <cм. Комментарии, – Стр. 486…Фредерикс Владимир Борисович…> и многие другие.

Все они относились к Распутину по-разному, одни хуже, другие лучше, но сказать, чтобы кто-то из них любил Распутина, нельзя. Этого не было. Они ненавидели его. Исключение составлял, может быть, Комиссаров, ставленник Белецкого, «верный человек».

Одни ненавидели Распутина больше, другие меньше – вот и вся разница.

Распутин это чувствовал, но виду по-прежнему не подавал, держался гоголем – знал, что ни «царицка», ни «папа», пока живы, в обиду его не дадут, и варил свою кашу, продвигая преданных людей – особенно тех, которые могли быть полезны, – на приметные в России места, влияя на политику и даже на ход войны с немцами.

Время было неумолимо, оно катилось стремительно, развязка приближалась.

Тусклым морозным вечером двадцать второго ноября состоялось совещание у Юсупова. Сухотин особого впечатления на собравшихся не произвел – движения его были вялыми, чересчур аккуратными, правда, Юсупов не сразу сообразил, что это следствие ранения, а вот великий князь Дмитрий Павлович, стремительный, высокий, красивый, всем понравился сразу. В нем ощущалась сила, жажда жизни, движения были жесткими, резкими.

Пуришкевич до этого вечера не был знаком с великим князем, видел только, как тот носится на своем роскошном длинном автомобиле по петроградским улицам, отчаянно давя на сигнальный рожок, распугивая обывателей и обрызгивая грязью луж солдат, скорость великий князь развивал опасную – такую, что исчезали даже спицы на колесах автомобиля, в бешеном своем вращении они превращались в сплошной металлический круг, на ходу у машины трещали рессоры, масляно погромыхивал мотор, и позади оставался вонючий дымный хвост.

У Юсупова на Мойке стоял роскошный дворец. С длинной полоской архитектурных розеток по фасаду и гербом на фронтоне, с шестью крупными высокими колоннами, прижатыми к стене, и огромными залами, украшенными французскими гобеленами, картинами мастеров старой голландской школы, с арапами, наряженными в расшитые золотом ливреи. Пуришкевич, увидев арапов, поморщился, но хозяину ничего не сказал.

Придет время – скажет.

– Феликс, скажи несколько слов о плане, – попросил великий князь.

– Главная часть плана заключается в том, что Распутина надо отделить от охраны: охрана должна быть в одном мешке. Распутин – в другом.

– Хорошая идея, – похвалил великий князь. – Но как это сделать?

– Шерше ля фам! Я уже рассказывал об этом Владимиру Митрофановичу.

– Шерше, шерше, – усмехаясь, подтвердил Пуришкевич, вытянулся в кресле. – Шерше ля фам! Ищите женщину! Но как только приличная женщина попадает в окружение Распутина, так на ней сразу оказывается позорное пятно, которое трудно бывает смыть. Правда, в данном случае мы имеем дело с исключением из правил.

– Да, есть женщины, к которым эти пятна не пристают, – подтвердил Юсупов, – и они готовы послужить обществу.

– Браво! – Великий князь легонько похлопал в ладоши.

– В Питере живет одна очень красивая женщина. – Юсупов замялся на мгновение, раздумывая, сообщать великому князю имя своей жены или не сообщать… Правда, Пуришкевичу он уже назвал ее имя, и сделал это необдуманно, но Пуришкевич – это одно, а великий князь – совсем другое, Ирина – близкая родственница Дмитрия Павловича. Поколебавшись немного, Юсупов решил имя Ирины не называть. – Имя ее пока ни к чему, – сказал он. – Распутин, когда видит ее, – истекает слюной, просит: «Когда ты познакомишь меня с красавицей-графиней?»

– Она графиня? Представительница высшего света? – удивленно спросил Дмитрий Павлович.

– Да.

– Так вот, я обещал Гришке, что познакомлю его с графиней. Хотя и ни к черту это сводничество, а я его познакомлю с графиней – придется это сделать ради наших общих интересов.

– М-да. – Великий князь удрученно покрутил головой. – До чего только не доходят лучшие люди России!

– Что-то мы слишком много говорим о России, – сухо заметил Пуришкевич, – надо бы проще!

– И поставлю Распутину одно условие – на свидание явиться без охраны, – продолжил Юсупов. – Графини в Петрограде сейчас нет, она отдыхает в Крыму и возвращаться пока не собирается, но когда мы в последний раз виделись с Распутиным, я сказал ему, что графиня на днях приезжает в Питер, пробудет здесь несколько дней и я готов в один из вечеров, за ужином, познакомить их.

– И что Распутин? – спросил великий князь.

– Предложение принял с восторгом.

– Хорошо. – Великий князь азартно потер руки. – Птичка сама лезет в клетку.

– Попросил только, чтобы я предупредил его заранее, дня за два, – боится, как бы императрица не вызвала в тот день в Царское Село. Так что у нас все карты на руках – Гришка приедет сюда. Главное, чтобы он оторвался от слежки, и в этом Гришке надо помочь – это раз, и два – придумать, куда деть тело, чтобы его не нашли.

– По фронту знаю: избавиться от трупа, чтобы не осталось следов, – задача чрезвычайно сложная, – сказал Пуришкевич.

…Совещались они больше часа, в следующий раз договорились собраться в санитарном поезде Пуришкевича, стоящем на запасных путях Варшавского вокзала, и разговор посвятить двум вопросам: как оторваться от филеров и куда деть тело Распутина?

Поезд Пуришкевича, затемненный, с запертыми на замки вагонами – только в двух вагонах теплился свет: в спальном, где жили Пуришкевич и Лазоверт, и в библиотечном – стоял в тупике на заснеженных рельсах. Из шпеньков труб, украшавших вагоны, будто перископы, шел длинный ровный дым, устремлялся высоко в небо, растворялся там среди далеких колючих звезд.

В запертых вагонах тоже поддерживалось тепло, специальный дежурный ходил по поезду, попадая из вагона в вагон через кондукторские площадки, швырял уголь в разогретые зевы печек.

Пуришкевич оставил в поезде только дежурного истопника, всех остальных отпустил домой. Ожидая гостей, он прошел в библиотечный вагон, взял в руки с полки томик любимого Горация, но читать не стал, задумался. Встреча была намечена на позднее время – на десять часов вечера. Достал из кармана крупный серебряный «лонжин», щелкнул крышкой, посмотрел на циферблат и, поморщившись, убрал обратно.

Человек по характеру нетерпеливый, он не любил ждать.

Гости появились ровно в десять вечера – приехали на щегольском длинном автомобиле Дмитрия Павловича, – разгоряченные ездой, раскрасневшиеся, шумные, они с громким говором и смехом уселись за стол.

Пока Пуришкевич занимался чаем – он любил это делать сам, Юсупов достал из кармана пробирку, наполненную светлой, с легким охристым оттенком жидкостью, показал собравшимся:

– Как вы думаете, что это?

Великий князь неопределенно приподнял одно плечо, Пуришкевич, занятый чаем, промолчал, а Лазоверт определил безошибочно:

– Цианистый калий.

– Точно! Разведенный цианистый калий. Вот что значит врач! – Юсупов сделал полупоклон в сторону Лазоверта. – Этой отравы хватит, чтобы отправить на тот свет не только разбойника Распутина, а и всю Гороховую улицу, на которой он живет. Вместе со всеми шпиками. – Юсупов взболтнул склянку, поглядел на свет и спрятал в карман.

– А мне кажется, этой пробиркой не обойдемся, – мрачно заметил Пуришкевич, – будет стрельба. Я более верю раскаленному железу, чем цианистому калию.

– Вы с ума сошли, Владимир Митрофанович! Какая стрельба? – воскликнул Юсупов. – По ту сторону Мойки, как раз напротив моего дворца, находится полицейский участок, стрельбу там мигом засекут и… Вы понимаете, что произойдет?

– Если стрелять в подвале, то в околотке вряд ли что услышат. Револьвер всегда был надежнее яда.

– Нет, нет и еще раз нет! – Юсупов энергично мотнул головой. – Нас тогда императрица сгноит в Сибири!

– Если узнает, то сгноит. Но она не должна об этом узнать, – без улыбки произнес Пуришкевич. – Предлагаю, господа, вернуться к тому, чем мы закончили прошлую встречу: как оторваться от шпиков и куда деть труп?

– От шпиков мы оторвемся просто, это я беру на себя, – сказал Юсупов. – Как мы и договорились, я передам Распутину просьбу графини: она, во-первых, боится, что кто-то засечет, как он придет на свидание, поэтому – никаких филеров, а вовторых, свидание должно состояться поздно. Графиня побаивается моих домашних. – Юсупов взял чай в серебряном подстаканнике, который поставил перед ним Пуришкевич, отпил немного, подумал, не сообщить ли сейчас собравшимся имени графини, чтобы поставить все точки над «i», и едва приметно покачал головой – нет, еще не время…

– Вы уверены, князь, что шпики ничего не пронюхают и не потащатся за ним?

– Я сделаю все, чтобы они не потащились.

– Распутин вам доверяет?

Юсупов вспомнил сомневающийся тон Распутина во время последней встречи, улыбнулся и ответил коротко:

– Доверяет!

– Теперь о трупе. Куда мы денем обезьяну, когда она хлебнет цианистого калия? – спросил великий князь.

– Я по-прежнему не исключаю револьвер, – сказал Пуришкевич.

– Упрямый человек! – укоризненно произнес Юсупов. – Вам что, своей головы не жалко? Пуришкевич усмехнулся:

– Все мы тут хорошо и много говорили о России. Так вот, ради России мне действительно не жалко головы. Не сочтите это за красивость. Это от души.

– Вернемся к трупу, – произнес великий князь упрямо. – Самое лучшее, как мы уже говорили, – сбросить окаянного в воду. Для того чтобы его надежно утопить, нужны веревки, а еще лучше – цепи, поскольку веревки обладают способностью быстро сгнивать, а еще – гири, не то ведь эта собака может очень быстро всплыть.

– М-да, по «мадерце» соскучится и потянется из водных глубин к людям, – подтвердил Юсупов.

– Но как его сбросить в воду? – хмуро полюбопытствовал практичный Пуришкевич. – Все каналы находятся подо льдом, Маркизова Лужа, Балтика наша – и та уже находится подо льдом. Морозы трещат сибирские. Как на родине нашего… клиента.

– Все равно на каналах кое-где есть проруби. Их надо искать. Не может быть, чтобы на каналах их не было!

Заседание продолжалось два часа. На прощание Пуришкевич предложил собравшимся:

– Господа, не отведать ли нам по стопке хорошего греческого коньяка? «Метакса», семь звездочек.

– Не откажусь, – оживился великий князь. – Грешен, «Метаксу» люблю.

Пуришкевич достал из отделанного узорчатой бронзовой полоской шкафчика – шкафчик был прикреплен к стене, в вагоне все было сделано как на военном корабле, все привинчено, закреплено, чтобы на ходу не вываливались ни емкости, ни «шанцевый инструмент», – длинноголовую изящную бутылку, ловко вскрыл. Дивный крепкий запах распространился по библиотечному салону.

Великий князь не выдержал, повел носом и воскликнул по-французски:

– Прелесть!

Разлив коньяк, Пуришкевич поднял свою стопку:

– За успех нашего общего дела!

Юсупов, выпив коньяк, замер на мгновение, прислушался к чему-то внутри, к вкусу, оставшемуся во рту, одобрительно наклонил голову:

– Отменный напиток!

Пуришкевич отогнул занавеску, вгляделся в темное заснеженное пространство за стеклом: на железнодорожных путях было пусто, стыло, темно – ни единого огонька, пустота и одиночество не замедлили просочиться в душу, и он поспешно задернул занавеску.

– Разбойная ночь!

– Вы, господа, верите в сны? – неожиданно спросил собравшихся Юсупов.

– Я – верю, – сказал великий князь.

– Я – нет. – Пуришкевич склонил голову на правое плечо, вид его сделался каким-то детским, он поймал себя на этом и поспешно выпрямился.

– Иногда бывает, человек во сне видит собственную болезнь, – грустно и тихо продолжал Юсупов, – болит у него одно, болит другое, а через некоторое время оказывается – так оно и есть. Организм, почувствовав неладное, заранее подсказывает человеку, что у него не все в порядке, посылает сигналы в мозг. Так можно увидеть и собственную смерть…

– Ну, князь, это уж слишком, – насмешливо проговорил Дмитрий Павлович, – не думайте о смерти, это – грех!

– Можно увидеть и свое будущее. – Юсупов, словно бы не услышав Дмитрия Павловича, продолжал говорить: – Вы знаете, какое оно у нас будет?

– Я, во всяком случае, знаю одно: люди нам скажут «спасибо», – четко и жестко, будто подавая команду, произнес Пуришкевич. – А что будет дальше – не так уж важно. Обидится царь – плевать, обидится императрица – тем более плевать. – Он поймал косой, сделавшийся стальным взгляд Дмитрия Павловича и немного сбавил пыл: – Охранка полезет на стену – тьфу! Главное – уберем вурдалака.

– Я буду сослан, – сказал Юсупов, – правда, не в Сибирь, а в свое имение в Курскую губернию. А может быть, и в Крым. Дмитрия Павловича сошлют на юг, в расквартированную там армию, а вас, Владимир Митрофанович, ждут великие дела. Но умрете вы раньше всех нас. Извините, конечно, но сон – это как строевая песня, а из строевых песен слов не выбрасывают.

– Но Распутина-то мы уложим? – спросил Дмитрий Павлович. – Что там, во сне, было сказано на этот счет?

– Уложим!

– Мы с Лазовертом будем обкатывать автомобиль, заедем на рынок, купим цепи и пару двухпудовых гирь, – сказал Пуришкевич. – О цепях и гирях не беспокойтесь, господа… Запишите поручение за мной.

Он, как всякий живой человек, не верил в свою смерть и вообще не думал о конце, но Юсупов предсказал все правильно: сам он действительно будет сослан со своей семьей в курское имение, Дмитрий Павлович окажется в армии на границе с Турцией, а Пуришкевич из троицы главных закоперщиков умрет первым…

Но об этом позже.

– Еще раз за успех нашего дела! – Пуришкевич вторично наполнил стопки.

Собравшиеся вылили и разошлись. Была поздняя ночь двадцать четвертого ноября.

На рассвете, ворочаясь на неудобной жесткой полке, Пуришкевич решил, что цепи и гири он купит на Александровском рынке. Почему-то это казалось ему очень важным – купить их именно на Александровском рынке.


Распутин чувствовал: против него замышляется что-то неприятное, может быть, даже страшное, иногда затихал в своей квартире, боясь даже сделать лишнее движение, но потом в нем словно бы что-то срабатывало, срывалось с места, тормоза оказывались слабыми, и «старец» шел вразнос: буянил, литрами поглощал мадеру и не пьянел, гонялся по грязному полу за Дуняшкой, норовя ухватить ее за мягкое место, оскользался, падал.

Лежа, задирал бороду, ковырялся в ней пальцами.

– И кто же это затеял против меня страшное дело, а? – Он ждал ответа, но ответа Распутину не было. Тяжело дыша, он переворачивался на бок и кричал:

– Дуняшка!

Где-то после пятого или шестого раза Дуняшка затравленно отзывалась:

– Ау!

– Подай мне еще одну бутылку мадеры!

– Я вас боюсь, Григорий Ефимович!

– Подай, кому сказали! С-сучка! – Распутин добавил еще несколько резких, почти матерных слов, что на него не было похоже: Распутин ныне старался ругаться как можно реже.

Дуняшка за дверями заливалась плачем.

– Не вой, а то хуже будет! – предупредил Распутин.

Через минуту дверь комнаты, где находился Распутин, приоткрылась, и к «старцу» по полу подкатилась пыльная бутылка вина.

– А подать нормально не можешь? У-у, толстозадая потаскуха!

За дверью раздался новый задавленный всхлип. Распутин подхватил бутылку, ударил кулаком по донышку, вышибая пробку, но та сидела прочно, бутылка отозвалась на удар влажным хряском, не выпустила пробку. Распутин стиснул зубы и закатил страшные, блистающие яростным электрическим сверком глаза:

– У-у-у!

Ударил еще несколько раз по донышку, но опять не изо всей силы: боялся, что донышко отколется и острые зубья бутылки очутятся у него в ладони. Просипел зло:

– Хватит выть! Принеси полотенце!

Всхлипывания за дверью прекратились, Дуняшка переместилась на кухню, подцепила там что-то, прокричала издалека:

– Полотенце-то зачем?

– Пробку выбить, дур-ра!

Через минуту она бросила в приоткрытую дверь плотное, свернутое в несколько раз полотенце, вновь задавленно всхлипнула.

– Сто лет живу на белом свете, а штопором обзавестись не додумался. Тьфу! – Распутин скрипнул зубами. Наложил полотенце толстым слоем на донье, бабахнул по нему сильнее, пробка снова сыро хряснула, малость уступила удару, но из горлышка не вылезла. – Во моща! – удивился Распутин. Забабахал ладонью часто и сильно по бутылке, выгоняя пробку. – Во моща!

Наконец пробка хрюкнула, выплюнулась-вылезла, словно бы сама по себе, из бутылки. Распутин приподнялся на полу, раскрутил бутылку винтом и проворно сунул горлышко в бороду. Раскрученное вино стремительно перекачалось в «старца», через полминуты бутылка была пуста.

Он облегченно отставил ее в сторону, опять лег на пол.

– Это что же такое получается, – пробормотал Распутин через несколько минут, в горле у него что-то ржаво заскрипело, внутри возникла боль, он засипел, остужая ее, – я для всех них, я для России стараюсь, а Россия меня спасти не может! А?

Он так же, как и заговорщики, говорил о России, и слова были те же, одинаково высокие – что у Распутина, что у Пуришкевича с великим князем и Юсуповым – звучали одинаково.

– Я стараюсь, стараюсь, папе подсобляю, мамашке подсобляю, трон укрепляю под их задницами, а для чего и для кого, спрашивается, я это делаю? Для себя лично? Ни-ког-да. Все для народа делаю. И министров негодных гоню в шею – это тоже для народа. Не умеете управлять, г-господа хорошие, – не беритесь! И что же я получаю взамен? Какую такую любовь народа? Фингал под глаз, удавку на шею, ржавый штык в живот. Вот и все! – Он повысил голос: – Дунька! Ду-унька!

– Чего? – наконец отозвалась Дуняшка.

– Где Симанович, верный мой секретарь?

– Не знаю.

– По телефону он не объявлялся?

– Не-а!

– Вот рыжий гад! – Распутин выругался. – Как только он объявится – сразу ко мне!

– Ага. Как объявится, так сей секунд и сделаю! – пообещала Дуняшка.

Распутин уперся ногами в пол, напрягся, проехал немного на спине к двери, потом проехал снова и минуты через три был уже у двери. Подумал о том, что испачкал свою новую яркую рубаху, вяло махнул рукой: плевать!

Около двери на стене висел телефон – громоздкий таинственный аппарат в крашеном деревянном кожухе с латунными крючками и висюльками, ввинченными в кромку, с ногастой гнутой рукоятью, похожей на граммофонную. Распутин жадно поглядел на телефон. Не поднимаясь с пола, позвонить вряд ли удастся, а подниматься не хотелось. Позвонить же, наоборот, хотелось. Надо было соединиться с Царским Селом, с «мамой», с «папой» – с кем удастся, снять тяжесть с души, избавиться от этой проклятой сосущей тревоги.

Подняв одну руку, он закряхтел, повозил пальцами по воздуху, пробуя дотянуться до аппарата, но не тут-то было, тогда «старец» приподнялся на локте, снова повозил рукой по воздуху – до аппарата он не дотянулся и на этот раз.

– Тьфу! – отплюнулся Распутин, позвал громко, хрипло: – Дунька!

Дуняшка на крик не отозвалась, обиделась, видать. Распутин снова сплюнул, плевок на этот раз попал к нему на грудь. «Старец» выругался, морщась, стер его руками, вздохнул тяжело: для того чтобы позвонить, надо было все-таки подниматься с пола, иначе не получалось.

– Тьфу! – В ушах от собственного «тьфу» возник далекий медный звон, горло сцепила боль, он хрипло закашлялся, подтянулся к стене, поднатужился и сел на полу. Вновь выругался.

Горьковатый вкус вина, прочно державшийся во рту, исчез, на смену ему пришел другой вкус, стойкий, конюшенный, вызывающий брезгливое ощущение. Распутин покрутил головой, пытаясь избавиться от него, подумал о том, что, по сути, он – несчастный человек. Некрасивый, запутавшийся в собственных увлечениях и страстях, без друзей – только с поклонницами да с их хахалями, которые тоже причисляют себя к его поклонникам, а на самом деле люто ненавидят, готовы каждую минуту всадить ему нож в спину. Симанович к числу друзей не относился, он обстряпывает через Распутина свои делишки и тем бывает доволен, хотя, может быть, он – более друг, чем все остальные…

– Тьфу! – снова отплюнулся Распутин, пошарил рукой под головой, определяя, достанет он до телефона или нет. До телефона он не доставал.

Кряхтя, помогая себе руками, он поднялся, прислонился спиной к стене, – у него осекалось, останавливалось сердце, было трудно дышать, грудь сжимал неприятный обруч, ноги мелко, противно подрагивали. Отдышавшись, он перевернулся лицом к стене, рукой ожесточенно покрутил голенастую трехколенную ногу, высовывающуюся из аппарата, и, услышав тонкий мелодичный голосок телефонистки, просипел в железную воронку телефонного рожка:

– Барышня, мне Царское Село!

Голос Распутина на телефонной станции знали, указание имели соединять немедленно, поэтому уже через три минуты Распутин говорил с царем.

– Папа, я, это самое… бумагу тебе сейчас сочинять буду, – довольно четко и толково говорил он надтреснутым голосом, ощущая, как тяжела у него голова, тяжело тело и ноги скоро не будут держать, подогнутся, словно проволочные, морщился, – а потом эту бумагу пришлю тебе… Ладно?

– О чем бумага-то хоть, Григорий? – спросил царь и тихо засмеялся, смех его был хорошо слышен Распутину. – Насколько я знаю, ты не мастак сочинять разные послания…

– Не мастак, но любитель, – проговорил Распутин тоном, указывающим на то, что смех здесь неуместен. – Эта бумага о том, что будет, если меня убьют.

– Кто же собирается тебя убить, отец Григорий?

– Не знаю. Но собираются.

– Ерунда все это. – Царь снова тихо засмеялся, он не верил Распутину, не верил в его предчувствия, в то, что такого человека могут лишить жизни. – Успокойся!

– Я чувствую, что меня скоро убьют, – пробормотал Распутин упрямо, – готовятся уже…

– Кто?

– Если бы я знал! А в письме том я все изложу – и про будущее России, и про то, что ожидает тебя, что ожидает маму и Алешеньку… – Распутин говорил что-то еще, говорил долго, нудно, путаясь в словах, повторяясь, – он хотел, чтобы царь воспринял его слова серьезно, но царь вел себя, словно малый ребенок: тихо смеялся и уговаривал Распутина не держать в мозгах всякую чушь. Распутин возмущенно крутил головой – да какая же это чушь? – и говорил, говорил, говорил… – Вот такие-то дела, папа, – наконец заключил он. – Скоро ты получишь мое послание. И поверь, это серьезно, – закончил он слезным сиплым тоном и повесил телефонный рожок на крючок.

Некоторое время Распутин стоял у стены неподвижно, плотно прилипнув к ней боком, плечом, головой и боясь двинуться, вглядываясь в слабо сереющий прямоугольник окна, который перечеркивали лихие снежные хвосты, они стремительно проносились перед стеклом, царапали окно. Был слышен тоскливый вой ветра. Дыхание с сипом вырывалось из горла Распутина, он кривил рот и не узнавал комнату, в которой находился, – все здесь было незнакомо.

– Дунька! – закричал он. Прислушался: где там эта толстозадая? Должна же она шлепать по полу своими пятками, звук от Дунькиных пяток бывает жирным, сочным – вот умеет ступать по земле девка!

Но нет, никто не отозвался на его зов, было тихо. И пятками по полу никто не шлепал. Распутин поморщился от неприятного ощущения, от того, что остался один, а одиночество всегда рождало в нем чувство опасности. Одному ему оставаться было никак нельзя.

– Дунька! – снова выкрикнул он.

Было по-прежнему тихо. После пятого выкрика «старец» с облегчением услышал, как далеко в доме, у двери черного хода, зашлепали ноги «племяшки», и облегченно выдохнул:

– Ду-унечка!

– Чего вам? – спросила Дуняшка из-за двери, в комнату она пока боялась заходить.

– Да не бойся меня, дура! – выкрикнул Распутин. Голос у него был осипшим, жалким. – Симанович не пришел?

– Не-а!

– И не звонил, конечно… Во рыжий! Куда он только запропастился?

– Не знаю.

– Дай мне еще бутылку! Мадерцы хочу-у, – капризно затянул Распутин. – Той, что с корабликами на этикетке, из старого запаса, из хвостовского, будь он неладен!

Три ящика, которые Распутин привез от Хвостова, он растянул надолго – слишком уж вкусной, душистой, крепкой оказалась та мадера, доставал ее Хвостов, видать, по особому блату, по знакомству с виноделами Крыма. Знал он, чем угодить Распутину, и угодил, только потом кривая повела бывшего волжского губернатора совсем в другую сторону.

Через минуту в комнату вкатилась бутылка вина, украшенная тусклой желтоватой этикеткой с изображением старого военного фрегата. Коричневое стекло бутылки было мутным от пыли, на боках сияли отпечатки Дуняшкиных пальцев.

– Дура! – выкрикнул Распутин. – Хотя бы бутылку вытерла!

По стенке он сполз на пол, приладил к донышку бутылки сложенное в несколько раз полотенце.

Услышал, как в прихожей задребезжал звонок, напрягся, опрокидываясь спиной на пол и прижимаясь к нему.

– Кто это?

А вдруг его убивать пришли? Пожалел, что в доме нет Симановнча, скривил рот. Звонок в прихожей повторился – настырный, хриплый, недобрый. Дуняшка звонко прошлепала по полу к двери.

– Дуняш, ты вначале спроси, кто там, а потом открывай, – просипел Распутин. – Поняла?

Он забыл о том, что внизу находятся филеры, которые всякого идущего подробно допрашивают, кто он и куда идет, и если направляется к Распутину, то зачем, – и вряд ли филеры пустят в квартиру убийц с бомбой, – у него все вылетело из головы, во рту прочно поселился крепкий навозный вкус, и навозом здорово пахло кругом, в ушах звенело, затылок наполнился чугунной тяжестью.

«Племяшка» без всяких расспросов открыла дверь, в прихожей раздался женский щебет, и Распутин облегченно вздохнул: это не убийцы!

Через минуту в комнату заглянула раскрасневшаяся с мороза, красиво и дорого одетая Галина с сияющими глазами и ликующей улыбкой.

– А, малоросска! – обрадованно проговорил Распутин. – Давненько я тебя не видел. Пропала чего-то.

– В Харькове была, Григорий Ефимович, два дня всего, как вернулась.

– И что там, в Харькове?

– Там все в порядке, не то что в Петрограде… Тут мимо солдат пройти нельзя, обязательно норовят юбку задрать.

– А ты по мордасам!

– Как же по мордасам, когда у них ружья? А вдруг выстрелят?

– Охо-хо, надоела эта война… Говорю, говорю нашему папе: немца не перебороть, он сильнее, пора кончать войну, а папа не слушается, ведет себя как маленький.

– Маленький, да удаленький, – громко и весело засмеялась Галина. – Нутрячок называется.

– Ложись рядом со мною. – Распутин хлопнул рукой по полу. – По-моему, в тебя бес проник, пока ты отсутствовала.

– Бес не бес, а кто-нибудь, может, и проник. Нутрячок! – Галина снова засмеялась.

– Ложись, кому говорю! – сказал Распутин и вторично хлопнул ладонью по прохладному, плохо подметенному полу.

– Странно как-то, пришла в гости, а мне сразу: ложись на пол! Может, я его вначале подмету?

– Не надо! Все тут естественно, все от Бога, и грязь, она тоже от Бога. Она кому-то нужна, а раз нужна, то, значит, Он ее и создал. Эта грязь святая, не пристает. – Распутин приподнялся, вновь наложил на донышко полотенце и с кряканьем, будто рубил дерево, ударил кулаком. Вторая пробка оказалась слабее первой, вылетела с тугим влажным звуком, мадера густой душистой струей выплеснулась на пол.

Распутин ахнул, распластался на полу, зачмокал губами, слизывая разлившееся вино.

Галина, не выдержав, захохотала.

– Это надо же! – переведя дыхание, огорченно воскликнул Распутин. – Вот невезуха – такое вино разлил! – Кончив схлебывать мадеру с пола, приподнял голову и зло, снизу вверх посмотрел на Галину. – Бес в тебе сидит. Ай какой здоровый бес в тебя забрался! Если я сейчас не выгоню его, он тебя очень скоро в больницу отправит.

– Лечить, значит, собрался, Григорий Ефимович? – не прерывая звонкого, заразительного смеха, поинтересовалась Галина. – О здоровье моем печешься?

– Пекусь!

– Лечить собрался?

– Собрался.

– А если завтра?

– Завтра может быть поздно, завтра бес может съесть тебя всю целиком, понятно? Ложись! – Распутин вновь громко ударил ладонью по полу. – Кому сказали!

Он так глянул на Галину, такой таинственный огонь засверкал у него в глазах, что малоросска неожиданно потускнела и сникла, на лице ее появилась покорность, рот обвял, сделался менее ярким, и она послушно опустилась на пол рядом со «старцем».

Тот зарычал запущенно, страстно, пьяно, ухватил Галину за плечи, повернул к себе, прошептал яростно:

– Ты чего не подчиняешься?

– Разве я не подчиняюсь? – так же шепотом, покорно и глухо спросила Галина, и Распутин, не отвечая, жарко дыша, начал сдирать с нее одежду.

– Поаккуратнее, пожалуйста, – попросила малоросска. – Может, я сама ее сниму?

– Нет, я сам, сам, сам, – упорно забубнил Распутин, путаясь в складках женской одежды, в «титишниках», стаскивая с упругих, сильных ног чересчур плотные панталоны, потом еще что-то, наваливаясь на малоросску всем своим корявым, напружинившимся телом, бормоча что-то смятым шепотом, чувствуя, как мышцам и костям его становится горячо.

А потом он отдыхал, придавив спиной, нарядной своей рубахой густое винное пятно, которое не схлебнул до конца, думая о чем-то постороннем и вяло поводя рукой по влажной голове. Спросил равнодушно, заранее зная ответ:

– Ты Соньку Лунц знаешь?

– Нет.

– Смотри не встречайся с ней. Она может тебе все глаза выцарапать…

– Кто она такая, Сонька Лунц?

– Есть одна красивая дама. Иногда греет мою постель. Ты знаешь, как плохо залезать в холодную, ненагретую постель?

Малоросска передернула плечами.

– Хуже не бывает!

– Вот она и греет мою постель, чтобы я не простудился. Огонь!

Косо глянув на Распутина, Галина усмехнулась с неожиданной тоской:

– Постыдились бы, Григорий Ефимович! Неудобно!

– Неудобно только с печки в штаны прыгать, можно промахнуться. Все остальное удобно. – Распутин приподнялся, нашел в вечернем сумраке бутылку, отпил от нее немного, протянул малоросске: – Присоединяйся!

– Из горлышка?

– А чего тут такого? Конечно, из горлышка. Как в гимназии, на выпускном балу.

– У меня отец – дворянин.

– Ну и что? Я к дворянам хорошо отношусь. Среди них есть нормальные люди, а есть дерьмо.

– Мой отец – нормальный человек.

– А мать?

– Она – недворянского происхождения.

– Пей, кому говорят! – Распутин ткнул бутылку Галине.

Та глянула «старцу» прямо в глаза, обожглась о них – слишком много огня плескалось в пронзительно светлом пивном взгляде Распутина, покорилась, взяла бутылку, сделала несколько крупных глотков, с фырканьем откинула голову назад.

– Не надо только допекать меня какой-то Сонькой, а то я ей глаза выцарапаю. Нет, я их выдавлю пальцами, как сливы. – Галина выбросила перед собой руку, растопырила пальцы, будто когти. – Глаза запросто выдавливаются из глазниц: пальцем ковырнул, поддернул сильнее – и глаз уже лежит на ладони.

– Тьфу! – отплюнулся Распутин и неожиданно хрипло, незнакомо рассмеялся. – А ведь тебе, голубая душа, печеные пятки, чего-то от меня надо!

– Надо, – не стала скрывать Галина.

– Чего?

– Помощь по снабженческой части. Поставки армии малороссийского сахара, кожи для кавалерийских седел и сукна для шинелей, – сухим построжевшим голосом перечислила Галина.

– Небось все гнилое? – хмуро полюбопытствовал Распутин.

– Сахар гнилым быть не может – это же сахар!

– Зато может быть сладким, как коровье дерьмо: что котях в кружку кипятка солдат-кинет, что глутку сахара – чай как был навозным, так им и останется. А сукно небось такое, что потяни за два края – разлезется?

– Сукно есть разное, – уклончиво ответила Галина, – есть попрочнее, есть послабже.

– Не умеешь ты, баба, врать, – лениво произнес Распутин.

– Не умею, – призналась Галина.

– Когда учиняют такой допрос, как я, отвечать надо, глазом не моргнув: «Все прочное, новенькое, проверенное, никакой гнили – сукно только что доставлено с фабрики, шкуры – с кожевенных заводов, сахар – с рафинадного предприятия…» А ты? Тьфу!

– Извини, отец, живем – учимся! Все впереди!

– Так, учась, и помрешь.

– Бог даст – не помру.

– Бог, Он ведь как даст, так и возьмет, в небесной канцелярии ничего не залеживается. Ты что, замуж вышла?

– Откуда узнал?

– Сорока на кончике хвоста принесла новость. Почувствовал.

– Вышла, – не стала скрывать Галина.

– Хороший хоть человек-то?

– Временами ничего.

– Это ты для него стараешься? С армейскими-то с поставками, а?

– Для него.

– Как его хоть величают?

– Чебаков Нил Васильевич.

– Охо-хо, – закряхтел Распутин, – грехи наши тяжкие! – Приподнявшись на полу, спросил: – У меня что, спина мокрая?

– В вине.

– Тьфу! И тут извозюкался, – проворчал «старец». – Как свинья. А тебе я сейчас пратецу напишу. За труды твои.

– Что это такое, пратеца?

– То, за чем ты пришла.

– Записка, что ль?

– Ага. Царский указ.

Распутин, кряхтя, добрался до стола, где у него лежали аккуратно нарезанные восьмушки бумаги, несколько карандашей, взял один из карандашей, коротенький, уже исписанный, химический, поплевал на стержень и, подставив ладонь, провел линию, проверяя, хорошо ли пишет карандаш, затем крупно, заваливая буквы в разные стороны, написал: «Милай дарагой памоги Нилу сделай что он просит. Грегорий. В записке не было ни одной запятой, ошибка сидела на ошибке. Кряхтя, Распутин опустился на колени, подполз к малоросске:

– На!

Та взяла записку, повертела в руках:

– И куда с нею идти?

– Как «куда»? – удивился Распутин. – Прямо в военное ведомство. К министру.

– К самому министру?

– К самому, а к кому же еще? Надо прийти в его прихожую, отметиться в специальной книжке, журналом называется, и пратецу – прямо в руки.

– Поможет министр?

– А куда он денется? – Распутин залился хриплым смехом. – Если не поможет, я ему уши оторву. И в конверт запечатаю, жене пришлю, чтобы на ужин запекла.

– Страхи Господние! – Галина спрятала пратецу за вырез кофты.

– Ты бумагу не помни своим титишником, – предупредил Распутин, – а то, что без корсета ходишь – молодец! – Он поманил пальцем Галину: – Ползи сюда!

– Не-а! – Та отрицательно качнула головой.

– Что так? Мужу уже стала верная?

– Верная!

– Дура, если я не буду из тебя регулярно изгонять беса, он так в тебе и приживется.

– Хватит изгонять беса!

– Еще раз дура! – Распутин подполз к Галине на коленях, изловчился, завалил ее на пол, стал ковыряться под юбкой.

– Я же вся мятая буду!

– Невелик грех!

– Как же я на улицу выйду?

– Так я выйдешь. – Он застонал, захрипел сладко, темные стены вечерней комнаты расползлись в разные стороны, пространство раздвинулось, и Распутин неожиданно вновь – именно в этом широко раздвинувшемся, которого раньше не было, пространстве – почувствовал опасность, медь предупреждающе забухала у него в затылке, в висках, и у Распутина пропало всякое желание заниматься малоросской.

Застонав, он откинулся от нее, растянулся на полу. Повозил языком во рту, словно давил что-то, сплюнул в сторону.

– Когда твой хахель пойдет к военному министру, пусть держится гоголем, не теряется, – предупредил «старец», пожаловался: – Гадость какая-то во рту сидит, будто курица туда сходила. Тьфу!

– Я сама пойду к военному министру и все сделаю. Нила туда не пущу – не справится.

– Только по части передка ни с кем из адъютантов не шали. – Распутин хрипло рассмеялся. – А то немцы перейдут в наступление.

– Чего-чего?

– Ты свободна, – строго сказал Распутин.

– Вот кобель, – не выдержала малоросска, прижала ладонь ко рту – не то ляпнула.

– Кобель не кобель, а дело Божье знаю. Пока есть силы – буду бесов изгонять. – В нем родилась тоскливая далекая боль, очень неясная, он подумал: боль эта оттого, что некие люди, имен которых он не знает, замышляют против него худое, они попробуют даже убить «старца», но… Он закашлялся, протянул руку к бутылке, отхлебнул немного вина, повторил: – Ты свободна! Привет законному супругу!

– Над Нилом прошу не измываться, он – достойный человек.

Вместо ответа Распутин снова опустился спиной на пол, поерзал по нему лопатками, сбивая с хребта чес, закрыл глаза.

«Старец» не заметил, как уснул – будто бы в колодец провалился, очнулся от собственного хрипа и от тихого стука в дверь. В комнате было темно, в окно едва проникал неровный, слабый свет фонаря, перечеркиваемый снеговыми хвостами. Он не сразу понял, во сне видит свое жилье или въяве. Замычал потрясенно: неужели варнакам все-таки удалось убить его?

Тихий стук в дверь повторился. Распутин с облегчением понял: это явь. Выкрикнул недовольно:

– Чего еще?

Дверь приоткрылась, в проеме показалась голова Симановича:

– Это я.

– А чего стучишь, будто неродной?

– Ну-у… На всякий случай, Григорий Ефимович. А вдруг здесь процесс идет, беса изгоняют?

– Верно, бес свидетелей не любит. Более того – в свидетеля может переселиться.

– Искал меня? – спросил Арон.

– Искал. – Распутин, взбрыкнув ногами, поднялся, сел на полу. – Я тут письмо одно хочу нацарапать, надо обмозговать, как получше его составить.

– Что за письмо?

– Завещательное. На случай, если меня убьют…

– Этого еще не хватало!

– Да, Арон, я это чувствую, – часто похлопав глазами, признался Распутин, – это может произойти очень скоро. Понял?

– Понял, чем дед бабку донял, только ты бы выкинул эти глупости из головы, – грубовато, на «ты», проговорил Симанович. – Письмо свое, завещательное, как ты говоришь… – Симанович не удержался, весело хмыкнул. – Пиши, никто тебе не скажет слова «нет», а насчет того, чтобы тебя кто-то убил, выбрось это из головы. Ты знаешь, сколько человек тебя охраняет?

– Двадцать.

– Помножь на два, а потом еще на два. Восемьдесят!

– Йй-эх! Вот так так! В копеечку я, значит, обхожусь, – изумленно пробормотал Распутин.

– Еще в какую! А насчет письма возражений нет – царапай!

– Может, кого в помощь пригласить? Адвоката, например?

– Ты же адвокатов и социалистов страсть как не любишь! Помнишь, когда собирались мои земляки, ты выступил перед ними и заявил, что адвокаты и социалисты хуже собак, а?

– Погорячился я. Со всяким бывает. Считай, что это не в счет.

– Ладно, будет адвокат!

Симанович подошел к стене, крутанул ручку телефонного аппарата, позвонил кому-то; говорил он междометиями, в речи его запятых было больше, чем слов, и Распутин даже не понял, кому он звонил, затем вышел на лестничную площадку и крикнул вниз, в дворницкую, где сидели филеры, чтобы автомобиль, прикрепленный к Распутину Протопоповым – новым министром внутренних дел – ехал на Литовский проспект в нотариальную контору.

Через двадцать минут в прихожей раздался звонок.

– Вот тебе и юрист! На блюдечке подан, – объявил Симанович и пошел открывать дверь.

Он ввел в комнату человека, к которому Распутин относился благосклонно, часто жалел, что по национальности он еврей, – с печальным лицом и большими, навыкате, глазами.

– Прапгу! – объявил Симанович и отступил в сторону. Распутин, поднимаясь с пола, прокряхтел:

– А-а, это ты, Аронсон? Заходи!

Адвокат Аронсон, в отличие от всех остальных адвокатов, нравился Распутину своей тихостью, беспрекословным послушанием, тем, что всегда имел при себе деньги – полный кошелек «катенек» – и никогда не жалел их. Тратил не задумываясь.

– Наше вам, Григорий Ефимович! – сказал Аронсон и шутливо приложил два пальца к виску.

«Старец» потянулся к бутылке, стоявшей на полу, поднял ее. – Бутылка была пуста. Распутин недовольно поморщился, глаза у него сделались глубокими, вобрались в череп, «старец» вяло покрутил рукой в воздухе, раздумывая, призвать Дуняшку или нет, сказал коротко – похоже, для самого себя:

– Ладноть. Займемся делом.

– Я – весь внимание, Григорий Ефимович.

– Значит, так, милый, бери кучу бумаги, сейчас писать с тобой будем. – Распутин задумчиво пощипал подбородок. – А называться наше с тобой сочинение, значитца, будет так: «Завещание святого старца».

Аронсон удивленно приподнял одну бровь, но ничего не сказал.

– Считаешь, что рано? – увидев выражение его лица, поинтересовался Распутин. – Нет, не рано. В самый раз.

Симанович хотел отпустить шутку, но голос у него неожиданно дрогнул, обвял, он огорченно покрутил головой.

– Завещание так завещание, пусть будет так, – сказал он. – Я его потом у вас выкуплю.

– Не успеешь. Я его к царю отправлю.

– А я и у царя выкуплю, не боись, – сказал Симанович.

Аронсон подсел к столу, вытащил из портфеля стопку бумаги, деревянный пенал с несколькими изящными ручками, заправленными стальными перьями «рондо», чернильницу-непроливашку. Лицо его приняло привычное скорбное выражение.

– Нет, не завещание это будет, – сказал, продолжая теребить нижнюю губу, Распутин, – мы назовем этот документ духом.

– Духом?

– Да. Пиши. «Дух Григория Ефимовича Распутина-Новых из села Покровское…»

Аронсон, печально улыбаясь, стремительно забегал пером по бумаге. Распутин подозрительно глянул на него:

– Ты чего улыбаешься? Не веришь мне?

– Верю. – Адвокат в извиняющемся движении поднял руки. – Просто мне грустно.

– А мне каково? Весело, что ль? Пиши дальше!

Речь Распутина, обычно корявая, с перцем, с мужицкими остротами, так восхищающими знатных дам, сделалась певучей, плавной, легкой, слова рождались стремительно, светлые пронзительные глаза «старца» стали яркими, злыми. Аронсон едва поспевал за ним записывать.

Через двадцать минут работа была закончена. Распутин поковырялся в ухе, пожаловался:

– Чего-то ухи закладывает. Будто в Туру, на глубину, нырнул. Та-ак, Аронсон, теперь давай читай вслух, что мы с тобой наковыряли. – Распутин пощелкал пальцами, ему хотелось «мадерцы», но он решил: пока не закончит работу над завещанием, не пить. Работа и мадера – несовместимы.

Аронсон медленно, со вкусом прочитал завещание, посмотрел на «старца»:

– Подправлять чего-нибудь будем? Распутин медленно качнул головой:

– Нет. Будем другое делать – пить.

– Я не пью, Григорий Ефимович, вы же знаете.

– А это не имеет никакого значения. Все равно я тебя напою, Аронсон. До посинения, имей это в виду…


План устранения Распутина, принятый на заседании в вагоне у Пуришкевича, изъянов, как считали собравшиеся, почти не содержал, изъяны могли появиться в процессе устранения – уложить Гришку в «деревянный бушлат» было делом очень непростым. Это понимали все: и великий князь, и Пуришкевич, и Юсупов.

– План получился гладкий, ни единой занозы, – отметил Дмитрий Павлович, спросил задумчиво: – Хорошо это или плохо?

– Во всяком случае, настораживает, – сказал Пуришкевич. – Когда план гладкий, обязательно что-нибудь случается.

– Хорошо. Пройдемся еще раз, посмотрим, может, найдем прогибы? – предложил Дмитрий Павлович.

– Это ничего не даст, – сказал Пуришкевич. – Невозможно просчитать все. Но…

– Пусть будет тяжело сейчас, зато чтоб потом – легче…

– Как там у Суворова: тяжело в учении – легко в бою?

– Тяжело в учении – легко в гробу, – произнес Пуришкевич грубо и засмеялся, поглядел на великого князя, перевел взгляд на Юсупова – он словно бы делал прикидку, определял для себя, прочные это люди или нет, и вновь тихо, будто о чем-то сожалея, засмеялся, это был совсем другой смех, чем минуту назад. – Прошу прощения за казарменный юмор. Знаете, мы все на этой войне огрубели, пропитались казармой – и те, кто сидит в окопах, грязные и завшивленные, и генштабисты в своих надраенных до зеркального сверка сапогах, и те, кто, как и я, мотается то на фронт, то с фронта, то на фронт, то с фронта…

– Время наше такое, не стоит извиняться, Владимир Митрофанович, – сказал великий князь успокаивающе, – разве я думал, например, что мне придется иметь дело с каким-то отпетым прохвостом, которым должно заниматься государство?

– Да, государство и должно было вынести ему смертный

приговор.

– А смертный приговор вынесли мы.

– Дмитрий Павлович, то, что в нашем заговоре участвуете вы, лично вы. – Пуришкевич сделал ударение на слово «вы», но в следующий миг споткнулся, смущенно похмыкал в кулак. – Хотя, простите, Дмитрий Павлович, определение «заговор», наверное, не очень точное… Согласитесь, не может же кузен монарха вступать в заговор против обычного смерда…

– А-а-а, пустяки. – Дмитрий Павлович махнул рукой.

– Но ваше участие в этом… м-м… мероприятии и есть, если хотите, юридическое утверждение смертного приговора, Дмитрий Павлович, – сказал Пуришкевич.

С этим Дмитрий Павлович согласился.

Пуришкевич жалел только об одном – о том, что утвержденный план исключал револьвер. Доктор Лазоверт, по плану, должен был приобрести водительские доспехи: кожаный шлем, круглые очки-консервы, защищающие глаза от жесткого северного ветра, перчатки с высокими, по локоть, хромовыми раструбами, кожаное пальто-реглан, обувь с крагами – словом, стать одним из многих сотен петроградских шоферов (слово «шофер» писалось в ту пору на французский манер, с двумя «ф» – «шоффер»), одетые по общей форме, они мало чем отличались друг от друга. Доктор Лазоверт должен был стать одним из них, поскольку ему предстояло сыграть роль водителя разъездного мотора.

Юсупов с Лазовертом должны были, по плану, приехать за Распутиным поздно ночью, когда Петроград уже будет спать, подогнать автомобиль как можно ближе к черному входу распутинской квартиры (у черного входа охрана не стояла), Юсупов выведет «старца», и Лазоверт доставит своих пассажиров к юсуповскому дворцу.

Там Юсупов проводит дорогого гостя в «интимные покои», в обитый бархатом подвал, – как всякий неграмотный мужик, Распутин любил все бархатное, шуршащее, отливающее шелковым и золотым блеском, – там они проведут вдвоем некоторое время в ожидании Ирины Юсуповой. Выпьют по бокалу вина: Феликс – чистого, Распутин – разбавленного синильной кислотой, заедят пирожными, Феликс – чистыми, «старец» – приправленными отравой.

Через несколько минут «старец» должен быть мертв.

– Вы не боитесь перепутать бокалы или пирожные? – озабоченно спросил Пуришкевич.

– Нет, – твердо ответил Юсупов и улыбнулся – подобная мысль, похоже, ему и в голову не приходила. – В чем, в чем, а в этом я не ошибусь.

Затем с Распутина предстояло содрать одежду и увезти в санитарный поезд, где ее сожгут в жаркой печке жена Пуришкевича и жена Лазоверта. Сухотин, который по росту был похож на «старца», наденет Гришкину шубу, напялит на голову его бобровую шапку и уедет вместе с Лазовертом. Это надо было сделать на случай, если вдруг «гороховые пальто» засекут, что Распутин переместился из своего дома на Мойку, во дворец Юсупова.

Завернутый в плотную ткань труп Распутина – Пуришкевич в своих дневниках его упорно величал мумией – на другом автомобиле отвезут на Неву и сбросят в воду. Чтобы труп не всплыл, его надо будет обвязать цепями, к цепям прикрутить две двухпудовые гири…

– Господин Пуришкевич, вы цепи и гири купили? – спросил великий князь.

– Пока нет. На петроградских рынках, оказывается, это неходовой товар, – пожаловался Пуришкевич.

– Еще бы, – великий князь усмехнулся, – не каждый день люди собираются убить Распутина.

– И все-таки, вы можете меня обвинить в чем угодно, господа, но я не верю яду, – мрачно пробормотал Пуришкевич, когда обсудили все детали плана, – куда надежнее – револьвер.

Фраза повисла в воздухе – на нее никто не отреагировал.

Стоял конец ноября, в Питере была зима, за окном люто мело, снег скрипел под ногами, будто битое стекло, мороз обжигал ноздри, выстуживал кровь, на глазах выступали слезы, они примерзали к ресницам, и их надо было сколупывать, выдирать вместе с остью ресниц. Заводить мотор автомобиля на таком морозе было тяжело, у Лазоверта к металлу прикипали пальцы, на железе оставалась кожа, но Лазоверт терпел, молчал, хотя в душе против «старца» поднималась волна немой ярости – ведь это из-за него заварилась такая чехарда, – но, несмотря на мороз, Лазоверт всякий раз добивался того, что автомобиль у него заводился и работал как часы.


Пуришкевич позвонил из Государственной думы Юсупову:

– Хочу заехать к вам на несколько минут, князь.

– Милости прошу, коньяк и кофе ждут вас.

Пуришкевич считал, что Юсупов Юсуповым, великий князь великим князем, но ему тоже не мешает держать руку на пульсе. «Иначе Гришка удерет, – мрачно размышлял он, – скроется под землей, растворится в воздухе, спрячется в пламени. Гришка ведь – бестия хитрая, трехноздрая, дым чует не только носом, но и, извините, задницей, поэтому, не дай бог, где-нибудь что-нибудь будет не так, сорвется. А сорваться может…»

Он подъехал к главному входу юсуповского дворца – сам сидел за рулем роскошного «напиера», украшенного личным девизом – тем, который был стерт с перекрашенного «зимнего» автомобиля, не спеша вышел из машины, в дверях под колоннами мигом возникли двое лиловых от холода людей, поклонились Пуришкевичу, освобождая вход. Пуришкевич пробормотал сожалеюще:

– В такой-то мороз – в дырявых ливреях!

В роскошном вестибюле его ждали еще несколько лакеев во главе с чернокожим эфиопом, наряженным в роскошный, расшитый золотом кафтан. Лакеи поклонились ему низко, арап, знающий себе цену, с достоинством наклонил голову. Пуришкевич прошел в кабинет Юсупова.

– Послушайте, князь, неужели вся эта свора, руководимая ливрейным арапом, будет сидеть у вас в передней, когда мы будем приканчивать достопочтенного старца?

– Успокойтесь, Владимир Митрофанович. – Юсупов улыбнулся, улыбка у него была светлая, подкупающая, – из своры этой во дворце не останется ни одного человека – будут лишь два дежурных солдата в главном подъезде, и все, арап же без задних ног будет спать у себя в городской квартире. – Юсупов сделал успокаивающее движение. – Переоборудование подвала через неделю будет закончено… Хотите посмотреть?

– Конечно.

– Хотя вид у него пока еще растерзанный.

– Ничего страшного.

В своем дневнике Пуришкевич употребил именно это слово, произнесенное Юсуповым, – «растерзанный». Пуришкевич внимательно оглядел подвал и остался доволен.

– Будет то, что надо, – сказал он, пальцем постучал по стене: – Капитальная, артиллерийским снарядом не возьмешь.

Юсупов понял, о чем думает Пуришкевич, почему простукивает пальцем стену, произнес укоризненно:

– Владимир Митрофанович!

Тот прекратил манипуляции, поднял голову:

– Да.

– Вы еще думаете, что придется стрелять?

– Нет, но… – Голос Пуришкевича сделался нерешительным. – Мало ли что…

– Лучше не надо.

– Чует мое сердце, стрелять придется, Феликс Феликсович, – безжалостно произнес Пуришкевич.

– Лучше не надо! – Юсупов повысил голос.

– Окна маленькие, находятся на уровне земли, звук из них никогда не выскользнет на улицу. Нет, безопасное это дело – стрельба! – Пуришкевич словно бы не слышал Юсупова, а может быть, что-нибудь чувствовал.

Через двадцать минут Пуришкевич уже снова был в Государственной думе – он специально приехал к Маклакову, надеясь продолжить разговор, который вел с ним Юсупов, и все-таки склонить Маклакова к участию в заговоре.

Пуришкевич нашел его в коридоре, отвел в сторону, к двум креслам, стоящим под бюстом Александра Второго, пощелкал пальцем по глухой бронзе.

– Не находите, Василий Алексеевич, что наш страдалец несколько постарел?

Маклаков деликатно промолчал. Пуришкевич с ходу попробовал насесть на него:

– Василий Алексеевич, вы нам нужны!

Маклаков отрицательно качнул головой:

– Увольте, прошу вас. Я уже объяснил князю Юсупову, что это не по моей части.

Пуришкевич так и не уговорил Маклакова. Про себя отметил раздраженно: «Типичный кадет!»


Хоть и ждали заговорщики, что мороз отпустит, а мороз не отпускал – на реке лед образовался такой, что его невозможно было пробить, каналы вымерзли до дна. Четыре часа Пуришкевич с Лазовертом ездили по Петрограду, останавливаясь около каждого канала, подле каждой проруби, спускались на лед, проверяли толщину, матерились сквозь зубы и снова возвращались к машине. Ничего подходящего они пока найти не могли.

Тем же самым занимались Феликс Юсупов и великий князь Дмитрий Павлович.

На Александровском рынке Пуришкевич отыскал угрюмого волосатого силача с неожиданно умными ясными глазами, который торговал «железом». Торговал он не каждый день, поэтому Пуришкевич раньше его не засек. У силача имелись и цепи и гири.

Пуришкевич постучал ногтем по литой двухпудовке, как по бюсту Александра Второго:

– Почем товар?

Мужик заломил такую цену, что Пуришкевич невольно переглянулся с Лазовертом.

– Не слишком ли?

– Не слишком, ваше благородие, – угрюмо проговорил силач, – если бы это был хлеб – не стал бы столько драть, грешно, а за железо… За железо сам Бог велел. Это – баловство.

– И то верно. – Пуришкевич похмыкал, отвернулся в сторону. – Но я же тебе не банкир Митька Рубинштейн, который печет деньги, как блины. И все больше на крови: чем больше крови, тем больше денег.

Мужик не скинул ни копейки – как назначил цену, так на ней и стоял. Глядя мимо Пуришкевича куда-то в морозную даль, он монотонно бубнил:

– Не могу уступить, ваше благородие, никак не могу…

Пришлось уплатить ту цену, которую он запросил. Цепи и гири отвезли в санитарный поезд, спрятали подальше от любопытных глаз, а потом долго отогревались в вагоне Пуришкевича горячим чаем и коньяком.


На следующий день Станислав Лазоверт купил кожаную шоферскую амуницию, заплатив за нее деньги, по той поре бешеные – целых шестьсот рублей, обрядился в обновку с довольным видом, покрутился перед зеркалом, отчаянно скрипя кожей и оттопыривая то один локоть, то другой, становясь в разные позы.

Амуниция состояла из теплого мехового пальто, покрытого прочным хромом, из шапки с наушниками и огромных, закрывающих руку по локоть перчаток.

– Ну как я? – спросил он у Пуришкевича.

Тот усмехнулся и ответил, не задумываясь:

– Довольно хлыщеватый и нахальный. А вообще производите впечатление типичного столичного шоффера. – Пуришкевич специально подчеркнул слово «шофер», модно сдвоив в нем букву «ф». – Распутин, думаю, оценит. – Он вторично усмехнулся. – Что касается меня, то я вполне доволен.

Пуришкевич не лукавил, он действительно был доволен: в таком одеянии в Лазоверте трудно было признать Лазоверта, всякий полицейский лишь запомнит этот роскошный кожаный балахон да перчатки с крагами, а уж что касается лица, то лицо вряд ли задержится в памяти. Это тот самый случай, когда одежда съедает лицо человека.

Счетчик включился. Время пошло отстукивать свой счет в пользу заговорщиков.

Распутин чувствовал, что над ним сгущаются тучи, но ничего поделать не мог.


Собравшись поздним вечером в начале декабря, заговорщики определили дату убийства Распутина. К сожалению, великий князь Дмитрий Павлович оказался «расписан» вплоть до шестнадцатого числа: то званый ужин с чопорными родственниками, который никак нельзя пропустить, то интимная встреча с дамой, имя которой он никогда никому не сообщит даже под пыткой, то пирушка с офицерами, – переносы же были невозможны, поскольку это могло привлечь внимание, поэтому решили исходить из расписания великого князя. Установили дату убийства Распутина – ночь с шестнадцатого на семнадцатое декабря.

– Распутину не терпится познакомиться с графиней, – сказал Юсупов, – звонил мне несколько раз.

– Сам? – удивился Пуришкевич.

– Сам.

– По моим сведениям, он сидит сейчас так тихо, что… тише мыши, словом, из дома совершенно не вылезает, только головой крутит, ловит каждое дуновение ветра да всякий запах, долетающий до его носа, а тут – сам… – Пуришкевич задумчиво забарабанил пальцами по столу. – Я уже, грешным делом, бояться начал – не тиканул бы он к себе в деревню. Там достать его будет много труднее, чем здесь. А тут – сам. Хм-м…

– Пришлось даже сдерживать его, – сказал Юсупов, – я специально ездил на Гороховую, сказал этому блудливому коту, что графиня, которая так интересует его, вернулась из Крыма, но пробыла здесь недолго и срочно отъехала из Петрограда. Скоро вернется обратно.

– Какого числа вернется, вы, Феликс, надеюсь, не сообщили Распутину?

– Нет. Но раз мы сегодня определили дату – шестнадцатое декабря, значит, она будет в Питере шестнадцатого. В квартире у него постоянно дежурит Муня Головина. Еще там находится распутинская дочка – типичное крестьянское создание с открытым ртом, в который постоянно набиваются мухи, и племянница – точно такая же, как и дочка, деваха…

– А этот еврей с куриным пером за ухом… он где? – холодно полюбопытствовал Пуришкевич.

– Симанович?

– Да.

– Владимир Митрофанович, Владимир Митрофанович, что-то вы совсем плохо относитесь к бедным евреям.

– Не такие уж они и бедные, – пробурчал Пуришкевич.

– Я думал, что ваши великорусские замашки остались в прошлом.

– У всякого явления есть отрыжка.

– Симановича в квартире не было.

– А вообще интересно знать, оповещает ли Распутин филеров, когда уезжает когда-нибудь к цыганам на очередную пьянку?

– Нет. Он не любит филеров.

– Роковая ошибка!

За окнами продолжал лютовать, стискивать землю в железном сжиме мороз, с веток падали замерзшие птицы.

Около магазинов, несмотря на стужу, выстраивались километровые очереди – люди жаждали хлеба, молока и сладкого, сахар выдавали только по талонам. Сейчас уже никто не может сказать, кто изобрел эту чудовищную вещь – талоны, но подозреваю, что Хвостов. Когда он начал решительно бороться с «хвостами» – трехкилометровыми очередями, то и выдумал клочок глинистой, плохого качества бумаги, сваренной из макулатуры, на которой проставляли мутный штамп, дающий право на приобретение энного количества муки, хлеба, сладкого.

В ходу была самогонка – терпкий, сжигающий глотку хуже скипидара «сучок», приготовленный из коры, щепы, навоза, древесных опилок и толченого дерьма напиток. Готовили зелье неведомо из чего – словом, люди травились им, исходили зеленой желчью, были случаи, когда любители выпить умирали, но «сучок» продолжали гнать: организм людей требовал одурения, а глаза – помутнения, не хотелось видеть то, что происходит на улице, не хотелось ничего слышать…

В очередях ругали вся и всех. Особенно активно – императрицу Александру Федоровну и Гришку Распутина.

Царицу ругали за то, что она – немка, а раз немка, то, значит, служит кайзеру, Вильгельмишке этому, и никакие добрые дела, никакая самоотверженная работа в госпиталях и санитарных поездах не могла убедить простого русского человека в обратном; Гришку – за то, что втесался в царскую семью и крутит теперь Николаем и его благоверной, как кот хвостом, вплоть до того, что с немкой даже в постели нежится и в таком разе сам немцем сделался. Распутина стали ненавидеть люто – именно люто, как это умеют делать на Руси.

– Шпиён он, подлинный шпиён, – судачили бабки в очередях, шмыгая носом, – продался германцу, мзду получает изумрудами, камушки дорогие ему прямо в ладонь кладут…

Отчасти Распутин сам давал повод для того, чтобы его обвиняли в шпионаже: слишком много и часто он говорил о немцах в превосходных тонах, судачил о том, что германские генералы сильнее наших, а раз они сильнее, то надо прекратить войну и отдать немцам то, что они требуют. С другой стороны, нет дыма без огня: кто знает, может, немцы действительно разрабатывали Распутина, может, действительно положили ему на лапу десяток-другой изумрудов, вывезенных из Африки?

Что же касается Александры Федоровны, то она никогда не бывала в постели Распутина. Как никогда не была и шпионкой. Этой славой ее наделила недобрая людская молва, и наделила незаслуженно. Да и текла в ней не только немецкая кровь, а и английская, и не какие-то там полтора-два процента: она была англичанкой едва ли не наполовину, и вопросы чести, преданности дому, в который вошла, были для нее главными.

Грязь распутинская к ней, собственно, не прилипла, об этом могли рассуждать только сальные, с нечистой совестью люди, готовые исследовать любую постель, нормальные же люди никогда об этом не думали и грязные слухи не мусолили. Все обострилось в годы войны, когда люди были злы на немцев, когда не понимали, почему армия, прекрасно оснащенная и обученная, как еще недавно всех уверял военный министр Сухомлинов, готовая перекусить хребет любому врагу и наступать хоть до Ла-Манша, оказалась такой беспомощной, – и корни поражений невольно искали в том, что находилось на поверхности.

Проще всего было обвинить в поражениях несчастную императрицу. Хотя Николай Второй был в этом виноват куда больше.

Пуришкевич пригласил депутатов Госдумы к себе в поезд, чтобы те осмотрели санитарный эшелон перед отправкой на Румынский фронт <cм. Комментарии, – Стр. 517…перед отправкой на Румынский фронт…>. Дату осмотра назначил на семнадцатое декабря, на раннее утро. Сделал он это специально: семнадцатое декабря – это был следующий день после убийства Распутина.

Подходящую прорубь, в которую можно было бы сбросить Гришкин труп, нашли на Старой Невке, недалеко от Царскосельского вокзала – прорубь там была широкая, за ней постоянно следили, выгребали спекшийся лед – какая-то артель брала здесь воду для промышленных нужд…

И место было уединенное, ночью – ни прохожих, ни брех-ливых дворовых собак, которые поднимают лай, услышав всякий, даже самый малый, шум, даже шорох, ни лишнего освещения – темно, тихо, угрюмо.

Вторая прорубь – огромная полынья, которую не могла затянуть даже лихая невская стремнина, – была обнаружена под Петровским мостом, в самой середине реки.

Юсупов показал великому князю и Пуришкевичу увесистую каучуковую палку:

– Как вам нравится эта штучка?

– Без всякой начинки, одна лишь резина? – спросил Пуришкевич, склонил голову на одно плечо. – Детское изделие.

– Детское не детское, но голову проломить можно. И никакого грохота!

– Грохота и от чугунной гири тоже может не быть.

– Знаете, чей это подарок?

– Маклакова! – навскидку, словно бы из ружья выстрелил Пуришкевич.

– Совершенно верно. Личный презент Василия Алексеевича.

– Це-це-це, – поцокал языком Пуришкевич, – дешево думает отделаться кадет!

На следующий день Пуришкевич сдал свою питерскую квартиру, переместился вместе с женой и сыновьями в штабной вагон санитарного поезда.

Мороз продолжал куражиться, давить притихшую, ослабшую в неравной борьбе землю, недалеко от дворца Феликса Юсупова лопнули, располовинившись от макушки до самого комля, два дерева, расползлись в разные стороны, одна половинка в одну сторону, другая в другую, ткнулись голыми ветками в снег и тут же сами стали снегом, жестким и мерзлым, на тротуарах валялись, задрав скрюченные красные лапки, мертвые голуби.

С фронта приходили неутешительные сведения: русским не мог подсобить даже такой могущественный союзник, как генерал Мороз.

Пуришкевич не находил себе места – затылок тупо сдавливала холодная каменная боль, из глаз сами по себе, не замеченные и не почувствованные, словно бы рожденные силой, которой Пуришкевич не мог управлять, выкатывались мутные старческие слезки, ползли по щекам вниз; на восковой, как лакированный березовый стол, лысине стал неожиданно появляться по утрам пух – никогда ничего не росло у него на лысине, и вдруг – пух… Было над чем задуматься. Однажды он не совладал с собою, расклеился и пришел к жене.

Та выслушала мужа и произнесла с философским спокойствием:

– У счастливых растут волосы, у несчастных – ногти.

– Выходит, я – счастливый? – Пуришкевич неохотно засмеялся.

– Да.

– Что-то я этого не ощущаю.

– Ты знаменит, у тебя есть богатство, есть жена, дети, есть любимое дело, у тебя имеется все! Разве это не называется счастьем?

– Извини меня, пожалуйста. – Пуришкевич поднес к губам пальцы жены, тихо поцеловал, почувствовал, как к вискам прилило благодарное тепло. – Я брякнул не подумав. Типично российская привычка: вначале сделать, а потом оглянуться. Нет бы наоборот: вначале обдумать, а потом сделать… Извини, ради бога.


Весь день шестнадцатого декабря Пуришкевич просидел у себя в штабном вагоне – читал любимых греков в подлиннике, восхищался тонкостью суждений и философских выкладок, звуками давно угасшей речи – речь ласкала слух, слова были словно бы вытканы из шелка, на обед он даже не вышел из своего купе – попросил, чтобы подали туда.

После обеда к нему явилась встревоженная жена.

– Володя, что с тобой? Не заболел ли?

– Нет, не тревожься. Просто хочу сосредоточиться перед сегодняшней ночью. Внутри мандраж какой-то, потряхивает малость.

– Может, тебе выпить успокоительного? У нас полный поезд лекарств.

– Не надо, это лишнее.

– Вышел бы из вагона, прогулялся немного по морозу – разом бы все худые мысли из головы выдуло.

– Не хочу видеть посторонних людей. Все обрыдло! – Лицо у Пуришкевича сделалось угрюмым, в глазах возник стальной блеск. Жена знала по опыту, что в таких случаях к мужу с расспросами лучше не приставать, и тихо покинула купе.

Пуришкевич помял пальцами затылок, шею, хрипло вздохнул – внутри, в легких, возник сырой звук, но прежней каменной боли уже не было. Пуришкевич, пытаясь справиться с внутренним разладом, сделал несколько энергичных гимнастических движений, потом набрал полную грудь воздуха, выдохнул, застонал – он не понимал, что с ним происходит. Выругался по-мужицки грубо, сочно, снова помял пальцами затылок.

В своем дневнике он записал, что был холоден, спокоен, внутри у него ничего не дрожало – великие греки отвлекли его от мирской суеты и помогли сохранить самообладание, но это было не так.

Что-то с ним происходило, а вот что – он не мог понять. Нечто подобное, тоже непонятное, происходило и с Феликсом Юсуповым – ему никак не удавалось собрать себя воедино, мобилизоваться, словно бы в воздухе витала некая порочная сила, тревожила его, затрудняла дыхание и останавливала сердце.

Он мотал головой, подходил к зеркалу, вглядывался в него пристально – собственное лицо ему не нравилось: слишком усталое, внезапно постаревшее, подглазья, возникнув всего за одну ночь, прочно оплели авоськи морщин, глаза угасли, слезились… Похоже, Распутин доставал его, хотя Юсупов в это не верил.

Пуришкевич вышел из своего вагона поздно, когда Петроград уже погрузился в тяжелую предночную дрему, – в половине девятого вечера. В домах почти не было огней, словно бы люди опасались чего-то, таились, специально прятались в сумраке, боясь привлечь к себе внимание, и сам город притих, сжался, он как бы ушел в некое небытие, не видно его и не слышно: ни обычного для крупных городов многослойного шума, из которого выпрыгивают, словно рыбешки из теплой воды, отдельные звуки – то лязганье трамвайных сочленений, то недовольный голос человека, повздорившего с городовым, то скрежет заводской машины, то вскрик сонной птицы, – этот шум живой, он рождает во всякой душе ответный отзвук, и если этот шум внезапно исчезает, – то, значит, исчезает и жизнь – ни движения, ни огней… Ничего не было на улице.

Плошадь перед Варшавским вокзалом была пуста, лишь несколько извозчиков уныло мерзли на облучках да лошади, чтобы не одолел холод, встряхивали заиндевелыми мордами, тускло позвякивали железными удилами да кольцами сбруи, всхрапывали призывно, тревожась за хозяев: на морозе так легко уснуть… Только уснувшему уже вряд ли дано когда проснуться.

Трамвайная остановка на площади также была пуста. Пуришкевич поднял воротник своего мехового пальто, подышал внутрь, под шарф, прислонился спиной к покрытому снежной махрой столбу.

Покосился в сторону вокзала – уж где-где, а на вокзале-то всегда должна кипеть жизнь, но нет, вымер вокзал, словно бы его разбомбили тяжелыми снарядами, выглянул из дверей какой-то мужик в тулупе и высокой бараньей шапке, окутался густым столбом теплого пара и тут же спрятался. Пуришкевич не удержался, сплюнул себе под ноги: «Вот жизнь!» Перевел взгляд на черновато-мутное, исчерканное снеговыми хвостами небо, поморщился. Немо шевельнул замерзшими губами: «Ну где этот чертов трамвай?»

Перед тем как появиться во дворце Юсупова, он решил побывать в городской думе на одном пустячном заседании…

Минут через десять Пуришкевич почувствовал, что мороз окончательно проник к нему в ботинки – пальцы ног онемели, будто их и не было, проник под мех пальто, вцепился в спину, в хребет, мерзлым скребком прошелся по животу, и на этот холод внутри все так же отозвалось холодом; Пуришкевич ожесточенно потер щеки, похлопал перчатками, потом в перчатках помял пальцы, почти не ощущая их сквозь кожу, подпрыгнул, словно окоченевший будочник на посту, выругался. Почувствовал, как в кармане бултыхнулся тяжелый верный «соваж», о него стукнул массивный никелированный браслет, который Пуришкевич также взял с собою, – мало ли что… Пусть будет на всякий случай! Как говорится, береженого Бог бережет, хотя при чем тут Бог? Если что, Григория Ефимовича можно будет и кастетом оприходовать.

Наконец из тьмы, зазвякав сцепами, выдвинулся краснобокий, с забитой снегом предохранительной решеткой, предназначенной для того, чтобы отбрасывать в сторону зазевавшихся людей, трамвай, затренькал глухо, тревожно и остановился прямо перед Пуришкевичем.

В городской думе никого не было – позднее вечернее заседание, намеченное еще позавчера, не состоялось. На заседание приехало всего несколько человек, до кворума было очень далеко, и заседание отменили. Коридоры думы были затемнены, из глубины помещения тянуло сухим теплом. Еще почему-то пахло свежим хлебом – до одурения вкусно пахло свежим, только что вынутым из печи хлебом.

– Так-так-так, – озадаченно пробормотал Пуришкевич, глянул на часы: это ломало все его планы. И, если честно, на проваленное заседание ему было наплевать – он просто хотел обезопасить себя, лишний раз показаться на людях, отметиться, обеспечить себе алиби – то, чего он избегал днем, просто необходимо было сделать вечером.

Лишнее алиби никогда не помешает. Пуришкевич хорошо представлял себе, какой будет реакция царя и царицы на уничтожение «старца» и что будет происходить после убийства.

– Ну, что будем делать, вашевысбродь? – поеживаясь, спросил швейцар, глянул в сторону теплых коридоров. – В думе, как видите, никого!

– Вижу, – подтвердил Пуришкевич, помял ладонью лысый череп. – Ты, братец, меня знаешь?

– Еще бы! Вас все знают, – польстил швейцар Пуришкевичу.

– Завтра я отправляюсь на фронт, но здесь, в Питере, у меня остались кое-какие дела… Мне надо написать несколько писем. Открой мне, братец, один из кабинетов, я посижу там, поработаю. И бумаги, если можно, дай.

Швейцар открыл ему кабинет «товарища головы» – заместителя председателя думы, и Пуришкевич больше часа просидел там, сочиняя письма друзьям, потом говорил по телефону. Когда часы пробили четверть двенадцатого, он оделся и вышел на улицу.

Удивился тому, что мороз неожиданно отпустил, – в природе что-то здорово переменилось, помягчело, черное небо приподнялось над землей, сделалось легче дышать. Пуришкевич воспринял это как добрый знак.

Лазоверт должен был на машине подъехать к городской думе, но он опаздывал. Эти опоздания, которые начали входить у храброго поляка в привычку, вызывали у Пуришкевича внутреннее раздражение. На этот раз раздражение прошло – мысли были заняты другим.

Он внимательно оглядел проулок, в котором стояло здание думы. Ему показалось, что за ним наблюдают. Вон какая-то неясная фигура в пальто с поднятым воротником маячит под аркой жилого дома, вон еще один человек притаился в простенке между двумя подъездами… Пуришкевич чертыхнулся, провел пальцами по глазам, будто снимал с них паутину, – это обычное наваждение, утомленный мозг рождает в нем подозрительность, потребность видеть в каждом прохожем переодетого полицейского, подозрительность эта влияла на организм, отзывалась ломотой в крестце, в спине, в ключицах, заставляла неровно биться сердце, вызывала тошноту.

Хоть и видел Пуришкевич на фронте много крови, а к крови не привык – не дано, похоже. Как, наверное, не дано всякому нормальному человеку привыкнуть к ней, – вот и ломит кости, вот и выворачивает наизнанку оттого, что сегодня он тоже увидит кровь.

Через несколько минут в проулок вкатился на большой скорости автомобиль, Пуришкевич узнал звук родимого мотора, загородился рукой от яркого света фар.

Сделав лихой вираж, Лазоверт остановил автомобиль точно около шефа, чуть не задев его кронштейном зеркала, прикрепленного к двери.

– Извините, экселенц, опоздал, – проговорил Лазоверт с виноватым видом, перегнувшись через сиденье, открыл дверь Пуришкевичу, – По дороге лопнула шина – пришлось менять.

Пуришкевич поморщился, но ничего не сказал Лазоверту.

Когда он приехал во дворец Юсупова, заговорщики были уже там. Юсупов демонстративно щелкнул крышкой часов.

– Начинаем операцию! – скомандовал великий князь Дмитрий Павлович.


Распутин в этот вечер лег спать не раздеваясь, нарядный, в роскошных штанах и любимой своей рубахе, расшитой васильками, предупредил Дуняшку, чтобы до двенадцати не будила и не подзывала к телефону.

У Дуняшки неожиданно плаксиво скривилось лицо:

– Ай куда идтить ночью надумали? Пить небось?

– Есть одно дельце, – неопределенно пробормотал Распутин.

– Может, не надо? Это…

– Что «ето»? – передразнил Дуняшку Распутин, побрызгал себе на бороду из пузырька чем-то душистым – особыми пахучими каплями, которые давал «старцу» доктор Бадмаев. Это был не одеколон (О де Колон) и не душистая брюссельская вода, а что-то еще. Что – Дуняшка не знала. – «Ето»…

– Боюсь я за вас!

– Сегодня можешь не бояться.

– Ну как же… – Дуняшка приподняла одно плотное, круглое, пахнущее кухней и потом плечо. – Времена страшные наступили.

– Война, – пробормотал Распутин и снова побрызгал себе на бороду душистой жидкостью – верный признак того, что «старец» готовится к встрече с дамой и очень хочет ей понравиться.

Если бы его спросили сейчас, как он относится к Феликсу Юсупову, Распутин ответил бы коротко: «А никак!» Он действительно относился к Юсупову никак, хотя при встречах обхаживал его, говорил добрые слова – делал это «старец» в расчете подобраться к богатствам Юсупова и к его жене Ирине, – а так ни зла не было в этих отношениях, ни симпатии.

В свое время Распутин был против женитьбы Феликса на ослепительной Ирине Романовой. Ирина, великая княжна, племянница царя, очень нравилась «старцу», так нравилась, что во рту у него становилось сухо при мыслях об Ирине, Распутин шипел, словно перекипяченный чайник, щурился сладко, но к Ирине приблизиться боялся – она находилась за той самой чертой, за которой находились и государыня Александра Федоровна, и Вырубова. Вот если бы Ирина сама захотела познакомиться с ним поближе…

На это «старец» и рассчитывал.

Но Ирина упорно не замечала Распутина, и это злило его, вызывало некое щемление в сердце и желание во что бы то ни стало изгнать из нее беса. Не может быть, чтобы в такой красивой женщине не сидел бес!

Когда Феликс посватался к Ирине, «старец» не замедлил приехать к Александре Федоровне.

– А Феликс-то – порченый, – объявил он царице, – вынужден тебя, матушка, предупредить об этом.

– Ничего не понимаю, – проговорила та обеспокоенно, – что за порча? В чем?

– Я его лечил.

– И-и… что за болезнь?

– Болезнь, конечно, не самая страшная, но деток у него может не быть, вот какая досада.

Александра Федоровна, услышав это, невольно покраснела, потом, морщась, потерла пальцами виски – вначале один висок, потом второй, затем взялась за голову обеими руками.

– И-и… Что же делать, отец Григорий?

– Как что? Подбирать другого жениха.

– И-и… – Александра Федоровна, продолжая мученически морщиться, повертела одной рукой в воздухе.

– Мама, я знаю, что говорю, – немного раздраженно, но продолжая сохранять прежний легкий тон, проговорил Распутин, – я его лечил. От этого самого… – Распутин так же, как и царица, повертел рукой в воздухе, потом показал рукой себе на задницу. О том, что этот жест неприличен, Распутин не думал. – Извиняй меня, конечно, мама, но не надо было Феликсу увлекаться мальчиками, тогда бы и лечить не пришлось.

– Боже, какая грязь! – не выдержав, воскликнула царица. – Кто подскажет, куда от всего этого спрятаться?

Распутин насупился.

– Не веришь, значит, мне?

– Верю, верю, но…

Романовы размышляли над предостережением Распутина довольно долго и, честно говоря, начали даже колебаться: а вдруг Феликс действительно порченый? Но устоять перед богатством Юсуповых не могли. Деньги в таких случаях всегда брали и будут брать верх. Богатство Юсуповых было больше богатства Романовых. Ирина вышла замуж за Феликса. С Феликсом Юсуповым все было в порядке, напрасно «старец» говорил, что у него не будет «деток», – у Юсуповых вскоре родилась дочь.

Но вот какая штука – Ирина Юсупова всюду, где бы ни находилась, ощущала на себе взгляд «старца»: в Москве и в Крыму, в Финляндии, на даче среди великолепных местных озер, и в Курской губернии, в личном имении Феликса. Она никак не могла от этого взгляда отделаться, жаловалась мужу и просила его:

– Ну сделай же что-нибудь! Я ненавижу этого старика!

Феликс обещал, но никаких шагов пока не предпринимал – знал, насколько влиятелен и изворотлив «старец». Однажды он пожаловался Дмитрию Павловичу:

– Распутин как угорь, пока в задницу пробку ему не вставят да не расплющат голову веслом, он все будет вертеться да к воде ползти. А как в воду втиснется, так и улизнет.

Мастера, ремонтировавшие бывший винный подвал, выполнили свою работу на славу – помещение, в которое раньше вносили всякий хлам, пропахшее пылью, плесенью, еще чем-то неуловимым, присушим, пожалуй, только старости, стало праздничным и нарядным, будто бонбоньерка. Пуришкевич, совершенно не склонный говорить «высоким штилем» и восхищаться красивыми безделушками, в том числе и крупномасштабными, и тот удивленно качнул головой:

– А что, действительно бонбоньерка получилась! Очень изящная штука!

Итак, старый грязный подвал был обит нежной парчовой тканью, на пол была брошена огромная шкура полярного медведя, вычищенная до сахарной белизны, электрический свет был притушен, камин тихо потрескивал: в нем горели дрова. На винный столик поставили четыре бутылки вина – портвейн, марсалу, мадеру и херес. Все вина Распутин «уважал». Больше всего, естественно, мадеру. За бутылками стояло несколько бокалов – изящных, резных, из темного благородного стекла.

На камин Юсупов поставил свое любимое распятие, великолепно сделанное, старое, костяное, – князь верил, что распятие поможет ему одолеть колдовскую силу Распутина.

На столе заговорщики небрежно расставили несколько чайных чашек, в каждую из них налили немного чая, на тарелки бросили по маленькому кусочку кекса либо пирожного, рядом с салфетками рассыпали кексовые крошки – создали иллюзию того, что в этой изящной бонбоньерке только что закончилось дамское чаепитие.

Ядом начинили все пирожные с розовым кремом – Юсупов вдалбливал себе в память: «Отравлены пирожные с розовым кремом», розовый цвет был запретным для него, – доктор Лазоверт с величайшими предосторожностями настрогал от душистого опасного карандаша немного отравы, посыпал «строганиной» пирожные, аккуратно разложил на тарелке.

Пирожные были двух сортов – шоколадные и с розовым сливочным кремом.

– А если он примется за шоколадные, скажет, что с розовым кремом вообще не ест, не любит или с ним происходит что-то еще: от розовых пирожных у него бывает отрыжка, изжога, стрельба в ушах, колики в пояснице, тогда как? – задал вполне резонный вопрос Пуришкевич.

– Шоколад Распутин ненавидит, считает его дамской прихотью, баловством… И вообще он к сладкому не очень, но тут у него выхода нет – будет есть, что подадут. И в первую очередь – розовые пирожные.

Розовые пирожные были разложены по всей тарелке вперемежку с шоколадными, одно пирожное разделили на две части и украсили надкусами, примяли – придали надлежащий вид: такие пирожные могут остаться только после встречи деловых, занятых разговором и друг другом женщин, осторожный Распутин сразу поймет: раз розовые пирожные надкушены, значит, их ели, их можно смело есть и ему…

Количество яда, которое насыпал в пирожные Лазоверт, могло отправить на тот свет не только косолапого бородатого мужичонку – целый полк двухметровых гренадеров вместе с ружьями и лошадиным парком.

Пуришкевич посмотрел на часы:

– Уже двенадцать ночи, Феликс Феликсович. Не пора ехать за Распутиным?

– Подождем еще минут десять, – сказал Юсупов, – по моим наблюдениям, топтуны ослабляют режим как раз после двенадцати часов ночи.

– Ну что ж, давайте подождем. Ждать осталось недолго.

Лазоверт с треском стянул с себя перчатки, в которых работал с ядом, швырнул их в пламя камина – оставлять перчатки было нельзя, огонь в камине неожиданно басовито вздохнул, поднялся над решеткой, лизнул пространство, и Лазоверт поспешно отступил от него, усмехнулся недобро:

– Вот нечистая сила!

– Чует конец… Действительно нечистая сила. – Дмитрий Павлович сощурился, отвел глаза от пламени.

Сделалось угарно, душно, запахло жареным мясом, словно бы в камин швырнули самого Распутина, из камина выхлестнул дымный «хвост».

Когда поднялись наверх, в гостиную, Юсупов достал из стола две склянки с растворенным цианистым калием, одну склянку отдал Дмитрию Павловичу, другую Пуришкевичу.

– Ну все, я поехал…

Лазоверт натянул на голову шоферский шлем, надел кожаную доху, сунул руки в перчатки с раструбами, похлопал ими одна о другую. Костюм действительно преобразил его неузнаваемо, Пуришкевич был прав – доктор стал походить на хамоватого питерского шофера, привыкшего лаяться с прохожими и наезжать на кур, поросят и собак.

Юсупов точно знал, что будет происходить после его отъезда. Сухотин проверит граммофон, поставит на диск модную американскую пластинку «Янки дудль», великий князь и Пуришкевич некоторое время проведут в тихой беседе, выпьют немного коньяка – это взбодрит их, затем спустятся в «бонбоньерку» и в два бокала, стоящие в правом ряду, нальют отравы…

Так оно и было. Великий князь и Пуришкевич выпили по две стопки коньяку, выкурили по длинному гвоздику-папиросе, потом спустились в подвал. Дмитрий Павлович из своей склянки отлил немного жидкости в два бокала. Заткнув склянку пробкой, спросил сомневающимся тоном:

– Не мало ли?

– По-моему, достаточно.

– Вообще-то штуку эту… – Дмитрий Павлович приподнял склянку, встряхнул ее. – Должен иметь каждый из нас. На всякий случай. Ведь мало ли что может стрястись в жизни. А яд дает человеку свободу, такой человек не зависим ни от кого – только от себя… Разве это не есть свобода?

– В смысле философском, наверное, есть, а вот в смысле бытовом… Не знаю. А вообще-то все, мы, все, что окружает нас, – полное ничто перед вечностью.

– Вечность – понятие, которое нельзя измерить.

– Не помню, в какой книжке я прочитал индийскую мудрость про алмазную гору и птицу с алмазным клювом. Там сказано примерно так: на большую алмазную гору раз в году прилетает птица с алмазным клювом и долбит гору. Время, которое пройдет, пока она расклюет гору, – лишь малое мгновение в сравнении с вечностью.

– Неплохо сказано. Хотя слишком сладко. Блеска много. Впрочем, Восток весь – алмазы в сахаре. А индусы, те вообще – засахаренный сахар.

– Насчет яда вы, Дмитрий Павлович, правы. Яд должен иметь в своем письменном столе каждый свободный человек.

Капитан Сухотин тем временем, поработав заводной рукоятью граммофона, поставил на диск «Янки дудль». Это была любимая пластинка Распутина, «старец» крутил ее у себя в квартире сутками.

В общем, заговорщики вышли на финишную прямую. Время, которое должно было бы лететь стремительно, с неземной скоростью, тянулось еле-еле, ужасающе медленно.

И у Распутина оно тянулось ужасающе медленно – он то ложился на кровать (хотел немного поспать, но сна не было), то поднимался с нее, подходил к окну, вглядывался в темноту, пытаясь разобрать, что там происходит, нетерпеливо оглаживал руками голову, поправлял волосы, прикрывая ими кожистую шишку, – шишка, похоже, росла, и настала пора подумать: а не срезать ли ее?

Он и раньше бы срезал этот нарост, только боялся – а вдруг с ней будет срезано, сведено на нет нечто такое, без чего нельзя жить и он перестанет быть самим собой? Распутин обратился к доктору Бадмаеву, который, говорят, знал даже секреты омоложения, но «тибетский доктор» оказался бессилен. Идти к разным бабкам – мастерицам заговоров – не хотелось, к ученым людям хирургам – тем более.

– Охо-хо, грехи наши тяжкие! – не удержавшись, простонал Распутин, погрыз пальцы на правой руке, один за другим, поочередно, – это у него было признаком сильного волнения, пошмыгал носом. – Охо-хо!

В комнату снова заглянула Дуняшка, сморщила лицо:

– Григорий Ефимович, а Григорий Ефимович!

– Ну!

– Может, никуда сегодня не пойдете?

– Дура, ты чего переполошилась?

– Не знаю… – Дуняшка вытерла пальцами нос, виновато скосила глаза в сторону.

– Дуй на кухню, следи, чтобы тараканы в борщ не попали.

Когда Дуняшка исчезла, Распутин начал думать об Ирине, лицо у него посветлело, подобралось, делаясь молодым, складки около носа разгладились.

– Йи-эх, Ирина! – пробормотал Распутин восхищенно, ударил кулаком о кулак. – Все-таки сообразила, что к чему, поняла, милая, что Феликс тебе в этой жизни – не прикрытие. Я – твое прикрытие, я!

Он снова подошел к окну, неторопливо глянул вниз – пора бы Феликсу и подъехать.

Наконец внизу затарахтел, задымил, полоснул острыми лучами фар по нижним окнам дома автомобиль, Распутин радостно напрягся, приложил руку ко лбу, чтобы лучше видеть, но автомобиль, обдавшись клубом дыма, свернул за угол, и обрадованный «старец» поник.

Но это приехал человек, которого он ждал, – Феликс Юсупов. Машина остановилась за углом, Феликс быстро выскочил из нее, глянул в одну сторону, в другую – нет ли кого, улица была пуста и темна, в домах даже не было огней – усталые люди стали ложиться ныне рано, да и война не располагала к веселью и иллюминации, Петроград все больше и больше стал напоминать фронтовой город, Юсупов облегченно вздохнул и сделал знак Лазоверту: подгоняй автомобиль к черному ходу.

«А вдруг и у черного хода, как в парадном подъезде, сидит какой-нибудь красноносый тип в гороховом пальто, револьвер в волосатой руке держит? – мелькнуло у Юсупова в голове. Он усмехнулся, наполнился холодной злостью. – Пуришкевича на этого “горохового” нет!»

Черный ход был пуст. Юсупов, сдерживая в себе дыхание, поднялся на третий этаж, к ободранной двери квартиры номер двадцать, постучал костяшками пальцев, и по тому, как скоро отозвались за дверью на его стук – он почти сразу услышал торопливые шаркающие шаги Распутина, – понял: его ждали.

Распутин открыл дверь, возник на пороге, наряженный в лучшую свою рубаху цвета «крем», подпоясанный витым, с золотой нитью шнуром, с влажными обрадованными глазами.

«Мразь сладколюбивая! – произнес про себя Юсупов. На лице его ничего не отразилось, ничего не дрогнуло, к губам прочно припечаталась доброжелательная улыбка, взгляд был ясным. – Баб ему мало! Ирину ему подавай… Ладно, будет тебе Ирина!»

Он подивился внутреннему спокойствию, тому, что в нем ничто не дрожит, не переворачивается, как то было совсем недавно, еще десять минут назад, – все внутри было собранно, холодно, будто ничего живого там не осталось.

– Чего так задержался? – полюбопытствовал «старец».

– Гости в дом неожиданно закатились, – виновато пояснил Юсупов, – до сих пор сидят.

– Тогда что, свидание отменяется? – По лицу Распутина пробежала нерешительная тень.

– Нет, ничего не отменяется. Ирина мне не простит, если я вас не привезу, Григорий Ефимович. Она очень хочет с вами познакомиться.

– А не поздно?

– Поздно, конечно. Но раньше было нельзя. Ирина очень не хочет, чтобы кто-нибудь увидел вас во дворце.

– Стесняется, что ль?

– Нет, не стесняется. Но… – Юсупов сделал выразительную мину. – К чему людям знать то, что они не должны знать.

– А сейчас нас не увидят?

– Уже не увидят. Гости из нижней столовой при мне собирались подняться наверх. Сейчас уже поднялись. А мы будем заседать в нижней столовой. Да и войдем мы во дворец не с парадного входа, а с черного.

– Ладно, едем. – Распутин решительно повернулся к Юсупову спиной и вытянул руки: – Подай мне шубу!

Юсупов сходил в прихожую, с вешалки снял дорогую шубу, сшитую из песцов (подарок зубных врачей), помог Распутину одеться.

Вид у «старца» сзади был жалкий – старик и старик. Сгорбленная усталая спина, большие, круто выступающие лопатки, тощая, с темными порами, шея, жидкие косицы волос, прилипшие сзади к потной коже, воротник роскошной сорочки тоже был темным – это также от пота: в своей не самой теплой квартире «старец» отчаянно потел. Одной рукой Распутин попал в шубу сразу – точно угодил в широкое нутро рукава, другой все время промахивался, делая пустые беспомощные движения, – кряхтел, бормотал что-то глухо про себя, и у Феликса Юсупова невольно сжалось сердце – ему неожиданно сделалось жаль «старца».

Еще минуту назад он ненавидел Распутина, внутри все холодело от гадливого чувства, а тут словно бы все перевернулось, встало с ног на голову, Юсупову захотелось сдернуть с Распутина шубу, послать куда подальше задуманное, «старца» загнать в комнату, уложить в постель, укутать его одеялом и вместо сказочки перед сном поведать все, что происходит, признаться в заговоре, – и так велико было это желание, что Юсупов едва одолел его.

Наконец «старец» попал второй рукой в шубу, натянул на ноги резиновые галоши-боты.

– Я готов, милый, – сказал он Юсупову, – ты иди первым, я за тобой.

Феликс Юсупов спокойно – секущая жалость хоть и не исчезла из него, но он уже одолел собственную квелость, внутри снова возникли холод и спокойствие – перешагнул через порог черного хода, осторожно двинулся по ступеням вниз. Распутин пошел следом. Пошел к своей смерти…


Оставшиеся во дворце Юсупова заговорщики тоже нервничали – великий князь расхаживал по гостиной, ловил всякий, даже самый мелкий звук, доносящийся с улицы, и молча ломал себе пальцы, издававшие какой-то странный хруст, Пуришкевич достал из кармана «соваж», разъял ствол, глянул в него, потом загнал в дуло патрон и прицелился в хрустальную люстру. Делал он это так серьезно и старательно, что великий князь не выдержал:

– Аккуратнее, пожалуйста, Владимир Митрофанович. Патрон-то в стволе.

Сухотин насиловал патефон – то ставил на него пластинку, то снимал, дергал рукояткой завода, приподнимал мембрану и пальцем пробовал иголку – остра ли? Потом брал подрагивающей рукой бархотку – тонкий кусок замши – и протирал ею трубу граммофона.

Время тянулось мучительно медленно, оно изматывало собравшихся.

Наконец внизу раздался стрекот автомобильного мотора, великий князь метнулся к окну, прижался к портьере:

– Это они!

Собравшиеся замерли – не дай бог, сейчас кашлянуть, вздохнуть излишне громко, скрипнуть паркетиной – Распутина может насторожить буквально все. Сухотин, одолев собственное онемение, встрепенулся и, прижав палец к губам, переместился к граммофону, поставил пластинку на диск.

Заиграл бравурный, лихо исполненный американский марш. Долгие годы потом он будет вызывать у участников покушения тошноту – никто из них никогда уже не сумеет его слушать спокойно.

Через минуту совсем рядом послышался глухой, сдобренный кашлем голос Распутина:

– Куда дальше идти, милый?

Собравшиеся в гостиной люди дружно, все как один, вытянули головы от внезапного внутреннего холода: а что, если вместо подвала Распутин направится сюда и увидит в помещении великого князя с Пуришкевичем? Великий князь замер в выразительной, будто у породистой охотничьей собаки, стойке, побледнел. Вытащил из кармана платок, стер пот со лба.

Было слышно, как Феликс Юсупов заторопился:

– Вниз, вниз, пожалуйста…

– Кажется, все в порядке, – беззвучно прошептал великий князь, засунул платок в карман.

Стали ждать. Время потянулось еще медленнее, еще мучительнее, чем раньше. Было слышно, как внизу разговаривают Феликс Юсупов со «старцем», голоса их – глухие, монотонные, без выражения – с трудом проникают сквозь оболочку стен. Вот раздался смех и стих, потом послышался короткий вскрик. Пуришкевич приподнял брови и вопросительно посмотрел на великого князя: «Все?»

Тот отрицательно покачал головой:

– Нет.

Снизу снова донеслось далекое глухое гурканье, будто два глухаря засели в сугробе и, перебивая друг дружку, не слыша, что говорит сосед, делились последними новостями. Пуришкевич вздохнул и огорченно покачал головой.

Через двадцать минут Феликс Юсупов, бледный, с впалыми потными щеками, поднялся наверх, схватился обеими руками за виски, ожесточенно помассировал их. Дыхание у него было тяжелым, словно после бега.

– Вы представить себе не можете, – проговорил он срывающимся шепотом, – эта скотина ничего не ест и не пьет, требует… графиню. – Юсупов, словно посеченный внутренней слабостью, сморщился болезненно, снова помассировал виски – Распутин умел, не прикасаясь, оказывать физическое воздействие. Юсупов был измочален, будто побывал на борцовском ковре. – Того гляди поднимется и уйдет. Что делать, господа?

– Возвращаться назад, Феликс, – шепотом произнес великий князь, – и ни на секунду не оставляйте его одного. Интригуйте, угощайте, развлекайте, говорите, что графиня через несколько минут появится и лучше всего ее встретить в веселом настроении, а для поднятия духа надо выпить по бокалу вина и закусить пирожными… Главное, чтобы он выпил вина, а там все уже пойдет так, как надо.

– По-моему, он что-то чувствует. – Юсупов глубоко вздохнул, помял еще раз виски пальцами, повернулся и снова пошел к Распутину.

Минут через пять внизу послышалось звяканье бокалов. Гулко хлопнула пробка.

– Наконец-то, – с облегчением проговорил великий князь.

Хлопнула еще одна пробка. В глазах великого князя заиграло что-то торжествующее, хмельное. Опять звякнули бокалы, и глухой говор, тянувшийся из подвала в гостиную и в юсуповский кабинет, смолк.

– Пьют, – едва слышно произнес великий князь, приблизившись к Пуришкевичу. Говорил он так тихо, что Пуришкевич едва расслышал его слова. – Ну, теперь уже ждать недолго. Цианистый калий сейчас собьет его с ног. – Дмитрий Павлович оглянулся на часы, стоящие в простенке, – времени было уже очень много. За окном стояла глубокая ночь. – Осталось всего чуть-чуть… Сейчас снизу придет Феликс… Готовьтесь, Владимир Митрофанович, наступает наш черед.

– Я давно готов, Дмитрий Павлович. – Пуришкевич привычно хлопнул себя по карману, где находился «соваж». Револьвера в кармане не было. Лицо у Пуришкевича невольно вытянулось: что за наваждение? Он пошарил глазами по полу, словно «соваж» мог валяться там, стиснул зубы, втянул сквозь них в себя воздух, вспомнил, что в томительные минуты ожидания, когда они мучились, потели, прислушивались к каждому скрипу, приносящемуся с улицы, он доставал «соваж» из кармана и целился в люстру. Оставил револьвер, кажется, на столе… Да-да, это произошло в тот момент, когда он в состоянии тихого психоза прицелился в люстру, а великий князь осадил его.

Кровь отлила у Пуришкевича от висков.

Но прогноз великого князя не оправдался: внизу вновь звякнули бокалы, послышался приглушенный смех, потом говор. Собеседники внизу продолжали мирно общаться. Великий князь вновь нетерпеливо глянул на часы – прошло уже минут семь, как они выпили, а Распутин еще жив. Цианистый калий – сильный яд, убивает в несколько секунд корову, лошадь, слона – а тут хоть бы хны. Да чтобы быть мертвым, необязательно пить яд бокалами – достаточно только вдохнуть пары цианистого калия – обычно хватает одного вдоха.

– Потрясающе! – прошептал Лазоверт.

Прошло пятнадцать минут. Напряжение возрастало, нервы были натянуты, в ушах появился звон – в голове у всех звенело, словно бы собравшиеся были связаны одной кровеносной системой, в ушах будто бы поселились противные тропические сверчки, способные своими пронзительными голосами пробуравить любой, даже самый крепкий мозг.

– Ничего не понимаю. – Пуришкевич потряс головой, пробуя вытряхнуть из ушей отвратительных звенящих насекомых. – Его даже цианистый калий не взял. Вот нечистая сила!

Дмитрий Павлович, обычно румяный, сейчас был бледен, в глазах растеклось растерянное выражение. Он вытянул голову, прислушался к тишине, наступившей в подвале.

– Погодите, Владимир Митрофанович… Тихо, пожалуйста! Внизу, кажется, что-то неладное.

Пуришкевич замолчал, вытянул голову, обрадованно улыбнулся.

– Все ладно, Дмитрий Павлович, все очень даже ладно. – Распутина нет! Поздравляю!

В наступившей очень напряженной звонкой тишине послышался протяжный страшный стон. Пуришкевич и великий князь переглянулись.

Лазоверт, стоявший за их спинами, медленно развернулся и обессиленно рухнул в кресло. Лицо его сделалось белым.

– Что с вами? – встревоженно поинтересовался Пуришкевич.

– Не знаю, – прошептал Лазоверт, – мне плохо. – Он покрутил головой. – Меня всего выворачивает наизнанку.

У Лазоверта было потным не только лицо, вспотели даже губы, мутные редкие капельки собрались на подбородке, повисли на нем, не решаясь спрыгнуть на одежду. Лазоверт был человеком храбрым, что не раз доказал на фронте: случалось, что вытаскивал раненых из такого пекла, которое даже трудно описать, – из него люди не выходили живыми, а Лазоверт, спокойный, с твердо сжатым ртом, будто отлитый из металла, выходил без единой царапины и вытаскивал с собою раненых. В трусости Лазоверта никак нельзя было обвинить – происходило что-то другое.

– Тихо! – предупредил великий князь. И опять в наступившей глубокой тишине, в которой по коже ползут мурашки, послышался тяжелый задавленный стон.

– Я же говорю – все! – сказал Пуришкевич.

Лазоверт снова покрутил головой, потом поднялся и, шатаясь, пошел к выходу – ему стало совсем плохо. Дмитрий Павлович не обратил на него внимания, посмотрен на часы:

– Время у нас на исходе, Владимир Митрофанович. Если затянем, рассвет нас может застать с трупом Распутина на руках.

– М-да, это будет не самый лучший вариант, – пробурчал Пуришкевич.

– Что с вашим доктором?

– Обычная слабость. Он – бесстрашный человек, я за него ручаюсь… Но всех нас иногда выворачивает наизнанку при виде задавленной трамваем коровы. Надо бы проследить за ним, как бы он не наткнулся на Распутина.

– Если, конечно, Распутин еще жив. – Великий князь не выдержал, улыбнулся.

Но Лазоверт ушел в другую сторону: несмотря на дурноту и то, что пол у него уплывал из-под ног, головы он не терял – выбрался на улицу, захватил полным ртом чистого морозного воздуха, земля покачнулась под ним, и он упал.

Очнулся Лазоверт через несколько секунд – жесткий снег ожег ему лицо, оцарапал правую щеку; встав на четвереньки, доктор отполз чуть в сторону, и его вырвало. После этого он почувствовал облегчение, захватил рукою немного снега, отер лицо, помял пальцами виски, осторожно ощупал глаза. Перед глазами было темно. Лазоверт подумал о том, что правы его шеф и великий князь: они имеют дело с нечистой силой, все происходящее очень влияет на людей – и слабость эта странная, и тошнота, будто он отравился тухлой рыбой, и головокружение – это все от воздействия бесовских сил.

– Распутин – это дьявол, – прошептал он едва слышно, теплый пар родил в нем легкое благодарное чувство – Лазоверт ощутил в себе жизнь, покрутил головой, сопротивляясь слабости. – Нет, хрен ты меня возьмешь… Хрен!

Ему сделалось неудобно за свою слабость, он снова зачерпнул в ладонь немного снега, бросил себе в лицо, растер…

Через пять минут он опять был во дворце. Приблизился к Пуришкевичу, тронул рукой за плечо:

– Ну что? Отправился наш подопечный в царство небесное?

Пуришкевич качнул головой:

– Царство небесное, похоже, его не принимает.

– Неужто жив? Сожрал столько цианистого калия – и жив?

– Жив! – Пуришкевич внимательно оглядел крепкотело-го, с сильной грудью Лазоверта. – А вы, доктор, где побывали?

– Мне стыдно об этом говорить, но мне было дурно. И вообще, Владимир Митрофанович, мне кажется, что я определенно ни на что не гожусь!

– Доктор, доктор, – укоризненно пробормотал Дмитрий Павлович, хотел что-то сказать, но не стал, промолчал, хотя вид его был более чем красноречив: великий князь не верил, что солдату может стать плохо.

– Не огорчайтесь, – сказал Лазоверту Пуришкевич, – такое случается со всеми.

– Надо же – не берет самый сильный яд, – с обреченным видом прошептал Лазоверт.

– Я же говорил: не ядом его надо валить, а пулей. Или, на худой конец, – кастетом.


Больше всех доставалось в этой истории конечно же князю Юсупову. Во-первых, надо было обладать особым складом характера, чтобы затеять убийство в собственном доме, во-вторых, он, и только он, и больше никто, замыслил это убийство, спланировал его – все остальные были вторыми лицами, помощниками Юсупова, а в-третьих, именно Юсупов все это время провел наедине с Распутиным – Феликс был одинок и беззащитен, поскольку имел дело с нечистой силой и полагаться мог только на самого себя.

Поначалу Распутин отказывался от вина и чая, бормотал глухо, оправляя пальцами бороду:

– Мне бы твою Ирину, Феликс, увидеть, и я поеду назад.

– Погодите немного, Григорий Ефимович, Ирина разделается с последними гостями, проводит их и придет. Минут десять-пятнадцать надо подождать.

– Долго!

– Иначе нельзя. Того требуют правила приличия.

– Все у вас, благородных, не как у людей, – недовольно пробурчал Распутин. Походил по комнате, топнул ногой по полу. – А раньше что тут было? Подвал? Это помещение лишь недавно стало жилым. Так, Феликс?

Юсупов почувствовал, как у него начали остро покалывать кончики пальцев – вот чутье! Винный подвал, который раньше находился здесь, был очень мрачным, с гранитным, тусклым от пролитого на него вина полом, со стенами, облицованными непривлекательным серым камнем, и низким, давящим на плечи сводчатым потолком. Два узких, как бойницы, расположенных на одном уровне с землей окна выходили на Мойку. Именно эти окна две недели назад очень тщательно обследовал Пуришкевич.

– Да, раньше здесь был подвал, Григорий Ефимович, – с незамутненным взглядом подтвердил Юсупов, – вино хранили.

– Эван! – Распутин хитро сощурился. – Вино, говоришь? Ну-ну, пусть будет вино. Вообще-то вина у тебя, маленький, много?

– Основной запас находится в Крыму, в тамошнем имении.

– Много?

– Не знаю, не считал… Подвал раза в четыре больше этого. Сколько это будет?

– Много. Два вагона. – Распутин неожиданно повеселел и огляделся, воскликнул с детским восторгом: – А мне здесь нравится!

Распутин обошел помещение, задержался около двух больших китайских ваз, мрачно-красивых, ярких, изготовленных из красного фарфора, стукнул пальцем вначале по одной вазе, потом по другой, затем перекочевал к небольшому столику, покрытому цветной тканью, на котором стояли два изящных резных кубка из слоновой кости, взял один из них, хмыкнул одобрительно:

– А ведь из этого много можно выпить.

– Много, – согласился Юсупов.

Но больше всего Распутина заинтересовал старый инкрустированный шкаф, внутри которого из хорошо начищенных бронзовых планок, колонок и зеркал был возведен лабиринт – замысловатое и талантливое изделие неведомого мастера, неизбежно привлекающее к себе внимание. Юсупов специально поставил шкафчик сюда – знал, что Распутин обязательно остановится около него и, завороженный, будто ребенок, станет изучать.

– Йи-эх! – восхищенно воскликнул Распутин. – Надо же какая красотень! Вот восторг так восторг! Сто лет надо прожить на белом свете и каждый день учиться, чтобы сотворить такую красотень! – Он глянул под ноги, увидел, что наступил на край гигантской шкуры белого медведя, и поспешно отодвинулся назад. Поинтересовался опасливо: – Не запачкаю?

– Нет. Шкура для того и брошена на пол, чтобы по ней ходить. – Феликс почувствовал, что в нем, как и в квартире на Гороховой, когда он помогал Распутину надеть шубу, поднимается некая волна жалости к этому человеку, высокий вал, который может захлестнуть его с головой, понимал, что жалость эта по меньшей мере странная, но ничего поделать с собой не мог.

– А ноги о нее вытирать можно? – наивно спросил «старец».

– Зачем?

– Ну-у… – Распутин хмыкнул и отвел глаза в сторону.

– Пожалуйте все-таки к столу, Григорий Ефимович, – предложил Юсупов, показал рукой на стол, стоящий в середине комнаты, с остатками «прежнего чаепития».

– Это Ирина у тебя тут… такой кавардак с бардаком устроила? – недовольно спросил Распутин, цепким взглядом окидывая стол.

– Она, – коротко ответил Юсупов.

Жалость, возникшая было в нем, исчезла. В подвале было сумеречно. В камине пощелкивало, резвилось пламя. Юсупов бросил в камин еще пару поленьев, подправил их металлической кочергой.

– И чего это ты от меня все время прячешь Ирину, а, маленький? – спросил Распутин. – Нехорошо поступаешь, Феликс.

– Прошу к столу, – повторил приглашение Юсупов, он словно бы не слышал «старца». Сделал широкое гостеприимное движение. На столе в тарелке, расположенной посредине, лежали шесть пирожных – миндальное и шоколадное, три и три – три розового цвета, три коричневого, с накрошенным в крем темным горьким шоколадом. Надкушенные розовые пирожные лежали в стороне, на двух отдельных блюдцах, на виду. «Как бы не ошибиться!» – мелькнула в голове Юсупова мысль и тут же исчезла. – Давайте попьем чаю, Григорий Ефимович, Ирина к той поре как раз и придет.

– Чаю я не пью, Феликс. Я лучше вот это у тебя посмотрю. – Он подошел к шкафу с лабиринтом, приоткрыл одну створку, потом другую, пощелкал языком восхищенно. – Это надо же до чего человек иногда додумается. Как, ты говоришь, это называется?

– Лабиринт!

– Лэ-бир… – Распутин слово до конца не выговорил, махнул огорченно рукой: – Тьфу! Язык можно сломать.

«Нет, отсюда ты уйти живым не должен, и ты не уйдешь, – ввинтилось в мозг Юсупову безжалостное, страшное, – приговор вынесен, и он будет приведен в исполнение. Пуришкевич прав – выйти отсюда Распутин не может, не должен, не имеет права, и не выйдет никогда. Все, финита! И – никакой жалости, никакого послабления!»

– Чаю, пожалуйста, Григорий Ефимович, – предложил Юсупов.

Распутин в последний раз глянул на шкаф с лабиринтом и подсел к столу.

– Ладно, давай немного.

Юсупов налил ему чаю в чашку, придвинул. Следом придвинул пирожные.

– Прошу, – спокойно улыбаясь, предложил он. – Свежайшие. Из кондитерской господина Елисеева.

– Не хочу, – отказался Распутин, – больно сладкие!

Но потом, во время разговора, когда речь пошла о Вырубовой, Распутин увлекся, взял с тарелки одно пирожное, миндальное, с розовым кремом, отравленное, медленно сжевал его. Потянулся за вторым пирожным, также отравленным. Юсупов невольно задержал в себе дыхание: сейчас «старец» повалится на пол, задергает ногами, изо рта у него выбрызнет пена – у отравленных изо рта всегда идет пена, это Юсупов знал, но ничего подобного не произошло – Распутин съел второе пирожное и преспокойно потянулся за третьим.

Яд не брал его. Внутри у Юсупова невольно родился ужас, грубый, какой-то странно вещественный, словно бы в нем возникло, образовалось второе сердце – сердце труса. Юсупов чуть не застонал от досады и острой, вышибающей слезы обиды: неужели Распутин, этот дьявол, так и уйдет из его дома целым и невредимым и все продолжится? Нет, нет и еще раз нет!

Не удержавшись, Юсупов отрицательно мотнул головой, и Распутин, как ни в чем не бывало доедающий третье пирожное, подозрительно глянул на него:

– Ты чего?

В уголках губ у «старца» проступили пузырьки слюны. Юсупов внутренне сжался, постарался выдавить из себя всякую слабость, вяло улыбнулся Распутину.

– В сон тянет. Выпить надо. У меня очень хорошие вина, Григорий Ефимович. Подвал – второй в Крыму после князя Голицына.

– Нет, – отказался Распутин, – пить рано еще. Вот придет Ирина, тогда и выпьем.

– Подождем еще минут пять, и я схожу наверх, потороплю ее.

– Лады, – согласно молвил Распутин.

Взяв одну из бутылок с душистым портвейном, Юсупов откупорил ее, налил вина в стопки. Обе стопки были чистые, не отравленные, Юсупов потом сам никак не мог объяснить себе этот поступок, надо было налить портвейн в отравленную стопку, и тогда та ночь сложилась бы, может быть, совсем по-иному, но Юсупов не сделал этого. С другой стороны, может, это и было правильно – яд меняет вкус вина, и трезвый Распутин почувствовал бы это изменение…

Одну стопку Юсупов взял себе, другую протянул «старцу».

– Отпробуйте все-таки, Григорий Ефимович. Вино очень хорошее.

– Нет-нет. – Распутин поджал губы и отвернулся от Юсупова, начал вновь разглядывать шкаф с лабиринтом. – Ий-эх! Старый шкаф-то?

– Не очень. Работа восемнадцатого века.

Распутан нахмурился, высчитывая, когда же это было – восемнадцатый век, глаза его из желтоватых, глубоких, сделались плоскими, зажглись далеким зеленым светом, в кошачьей зелени этой четко нарисовались зрачки. Спросил недовольно, поведя бородой в сторону шкафа:

– Это сколько же годов будет? Ты давай, Феликс, по-человечески…

– Примерно сто восемьдесят лет.

– Ага. Старая, значит, работа. Нас с тобою тогда еще не было, и батек наших с маманями не было. – Распутин повернулся к Юсупову, увидел, что тот пьет вино, вздохнул мокро – в носу у него что-то хлюпнуло – и потянулся рукой к стопке. – Ладно, давай и я это твое баловство попробую.

Он выпил вино залпом, почмокал языком, прислушиваясь к тому, как оно пошло, какими теплыми токами потекло к сердцу, к голове, сощурил глаза, вновь изменившие свой цвет, – глаза у него стали желтоватыми, приобрели оранжевый оттенок, – похвалил:

– Баловство это, как я уже сказал, но очень вкусное баловство. Теперь давай твоей мадерцы отпробуем.

Юсупов поднялся, чтобы взять другую стопку, отравленную, но Распутин словно бы что-то понял, протестующе поднял руку.

– Давай в старую рюмку, в эту… Чего менять посуду?

– Посуду надо обязательно поменять, поскольку красный портвейн и мадера в смеси – это невкусно.

– Ничего, лей сюда. – Распутин ткнул пальцем в рюмку, которую только что опустошил, неотравленную. – Я человек простой, обойдусь одной посудиной.

Юсупов подчинился. Подосадовал на себя: сам виноват, что так все происходит, – нет бы налить вина в отравленную стопку… Внутри у него возникла неприятная холодная резь – кажется, она уже возникала, но он не обратил на нее внимания. Распутин, не отрывая глаз от Юсупова, медленно выпил вторую стопку, облизал красным воспаленным языком губы и похвалил:

– Хорошая, однако, мадера… Но где же Ирина?

– Сейчас будет.

– Ты сходи за ней, милый… Не ленись!

– Да я не ленюсь… Но знаете, Григорий Ефимович, родственники – это самые капризные люди на белом свете. Недаром говорят, что это – худший вид знакомых.

– Налей еще вина, – попросил Распутин, ткнул пальцем в рюмку.

– Мадеры?

– Ее самой.

Юсупов налил, Распутин выпил. «Старец» входил в раж, в нем словно бы завелся и набрал обороты некий внутренний мотор. Юсупов понял, что за третьей рюмкой последует четвертая, потом пятая и так далее… Надо было менять посуду.

Изловчившись, Юсупов сделал незаметное движение – и опустевшая распутинская рюмка хлопнулась на пол, разлетелась в брызги.

– Э-э, Феликс, Феликс, – глуховато проворчал Распутин, свет, вспыхнувший было у него в глазах, угас, – что же ты такой неловкий?

– Ничего, у нас запасная посуда имеется, – сказал Юсупов, – для Ирины приготовлена.

– Так ты весь дом переколотишь.

Поняв, что Распутин не раскусил его, Юсупов с облегчением налил мадеры в отравленную рюмку, протянул «старцу», затем, сдерживая неожиданно рвущееся, ставшее хриплым дыхание, налил себе портвейна.

– А мадерцу чего не пьешь? – спросил Распутин. – Не уважаешь?

– Почему же? Мадера – превосходное вино. Но, как говорится, у всякой канарейки свой вкус – одни любят мускат, другие марсалу, третьи мадеру, я из тех канареек, что любят португальское вино, приготовленное из сладкото винограда.

Распутин хмыкнул, потеребил бороду, выхватил из нее прядь, поднес к носу, остался доволен – возле глаз у него образовались добрые, расходящиеся веером в разные стороны лучики: борода имела хороший запах. Снова хмыкнул.

– Вот именно – сладкое. А все сладкое – это бабское. Бабское, а не наше с тобой, Феликс. – Распутин поднял стопку с отравленным вином и медленно, смакуя каждую каплю, выпил, потом вытряхнул на ладонь остатки мадеры, слизнул их языком.

– О вкусах не спорят, Григорий Ефимович, – смиренно произнес Юсупов, наблюдая за манипуляциями «старца». Юсупов отметил с неким неземным страхом, что яд совершенно не берет его, от яда Распутин лишь сделался смелее да раскрепощеннее.

– Сходи за Ириной! – потребовал Распутин. – Чего я тут сижу? Мне домой пора. Спать надо.

Юсупов поднялся, пошел наверх. Это был его второй приход к заговорщикам – те увидели Феликса Юсупова растерянным, подавленным, с перекосившимся от нехорошего изумления лицом.

Минут через пять Юсупов, уже немного отдышавшийся, пришедший в себя, спустился вниз и виновато развел руками.

– Ну что Ирина? – спросил Распутин. Ему было хоть бы что. Даже цвет лица не изменился.

– Гости, Григорий Ефимович. Последних гостей выпроваживает. Скоро будет здесь. Просила еще немного подождать.

– Хорошая у тебя мадера, Феликс, – похвалил Распутин, вновь разгладил пальцами бороду, будто скребком, и попросил: – Налей-ка еще!

Юсупов схватил с подноса вторую отравленную рюмку, налил в нее мадеры, поспешным движением поднес Распутину, подумал, что тот от такой поспешности насторожится, но на Распутина уже начало действовать вино – скулы сделались темными, на носу проступила краснота, лоб, наоборот, побледнел, – Распутин взял эту рюмку и так же медленно, буквально по капле, выпил, поставил на стол.

Поднявшись с места, вновь приблизился к шкафу с лабиринтом – больно уж занятной для него оказалась эта штука, Распутин никакие мог ее раскусить, колупал пальцем зеркала, приседал, чтобы снизу разглядеть конструкцию, разобраться в ней, восторженно цокал языком: хитроумная, однако, штука. Яд опять не взял «старца». Оставалась последняя отравленная стопка. Последняя. Феликс Юсупов снова налил вина – в эту последнюю стопку, неожиданно поймал косой, полный хитрости и внутренней злобы взгляд Распутина. «Старец» словно бы говорил ему: «Ну что? Взял? Одержал верх?» Юсупов почувствовал, что ему делается по-настоящему страшно. Так страшно не было еще, наверное, никогда – внутри у него словно бы образовалась пустота, все вымерзло, стало чужим, легким, как пух – и эта пустота, словно рыбий пузырь, приподнимает его, он не чувствует земли под ногами, не чувствует тяжелого каменного пола, персидского ковра, постеленного около кресел рядом со шкурой полярного медведя, и вообще в нем словно произошло расслоение, душа отделилась от тела и теперь воспарила над бренными останками, вознамерившись унестись неведомо куда. От страха у него свело мышцы, пальцы скрючились, на ногах отчаянно болели икры.

Вполне возможно, что он потерял на несколько минут сознание и, вообще-то, должен был свалиться со стула, но не свалился. Когда Юсупов очнулся, то увидел, что Распутин сидит за столом, опустив голову и обхватив ее руками.

– Налей-ка мне теперь чаю, – попросил «старец», – пить чего-то хочется.

Страх исчез вместе с минутной одурью. Юсупов вновь сделался самим собою, движения его обрели уверенность. Пока он наливал чаю себе и «старцу», Распутин поднялся, прошел в угол, где в кресле лежала гитара, взял ее в руки.

– Люблю игру на гитаре, – сказал он, – сам сыграл бы, да бодливой корове Бог рогов не дал. – Он задумчиво помял пальцами шею. – В горле что-то очень сухо.

– Вот чай, Григорий Ефимович. – Юсупов передал ему очередную отравленную чашку. – Может, еще пирожное?

– Нет. Мне уже пора. Домой пора. Ирина, видно, не придет.

– Как «не придет»? Обязательно придет. Осталось подождать еще чуть-чуть.

Распутин протянул князю гитару, облизал сухим красным языком губы:

– Сыграй. И спой что-нибудь. Я люблю, как ты поешь.

Юсупов взял гитару, провел пальцами по струнам, и гитара, обычно послушная, певучая, отзывающаяся на каждое движение не только руки, но и души, будь то тоскливое, полное скорби щемление либо бесшабашная радость, которая обычно возникает после крупного выигрыша в карты, сейчас никак не реагировала на хозяина, звук у нее был хриплым, дребезжащим, разлаженным.

– Веселенькое что-нибудь, – попросил Распутин.

– На душе тяжело, не до веселенького.

– А ты попробуй. – Распутин приложил к уху ладонь на манер рупорка и приготовился слушать.

Веселые песни не шли, Юсупов запел, но ничего хорошего у него не получилось. Тогда он переключился на грустное. Распутин протестующе замахал рукой:

– Со слезой не надо!

В один из моментов Юсупов снова поймал взгляд «старца» – как и в прошлый раз, хитрый, жесткий, со смесью злобы и лукавства. Это были глаза дьявола. Впоследствии, находясь уже в изгнании, князь так и отметил в своей книге: «Никогда еще не видел я его таким страшным. Он смотрел на меня дьявольскими глазами».

Пройдясь пальцами по струнам, ощущая внутри странную печальную дрожь, Юсупов отложил гитару в сторону.

– Не хочется ни петь, ни играть.

– Не хочется – и не надо.

Наверху в это время раздался шум, Распутин насторожился, вывернул голову, словно коршун, замер.

– Это что, Феликс? – спросил он. Юсупов неопределенно махнул рукой:

– От женщин всегда бывает много шума: то они обсуждают кого-нибудь, то обнову примеряют, то с портнихой консультируются – и все на повышенных тонах.

Распутин оправил рукой бороду, облизал языком губы – во рту у него по-прежнему было сухо, Юсупов подумал, что «старец» сейчас вновь потребует чая, но Распутин, продолжая сохранять коршунью позу, попросил:

– Сходи наверх, узнай, чего там происходит… Надоело впустую сидеть.

Князь – ловкий, стремительный – пулей взлетел наверх, смахнул ладонью капельки пота со лба, зажато, словно бы его мог услышать Распутин, вздохнул. Обратил внимание, что Дмитрий Павлович и Пуришкевич бледны, Сухотин держит в руках револьвер. Юсупов понял, что этим людям сейчас не легче, чем ему, – а может быть, даже труднее. Ожидание всегда бывает тяжелым – ждать труднее, чем действовать.

– Ну что? – нервно спросил великий князь.

– Надеюсь, все кончено? – так же нервно спросил Пуришкевич.

Юсупов отрицательно покачал головой:

– Яд не подействовал.

Великий князь неверяще вздохнул:

– Быть того не может!

– Доза-то была огромная! – сказал Лазоверт.

– И он все принял? – спросил Пуришкевич.

– Все, – ответил Юсупов.

– Есть следующее предложение, – начал Пуришкевич решительно, но Юсупов остановил его движением руки:

– Тише, пожалуйста! Говорите шепотом. – Пуришкевич перешел на шепот: – Предлагаю всем спуститься вниз и прикончить там этого… негодяя. Со всеми нами он не справится. Мы посильнее яда будем. – Пуришкевич холодно усмехнулся. – Все его колдовство разом обратится в дым.

– План не годится, – решительно заявил Юсупов. – Не выдерживает никакой критики.

– Почему?

– Много шума. Сейчас, ночью, ведь каждый чох слышен. Не-ет. – Юсупов энергично помотал головой. – Да потом, мы не справимся с ним. Вы даже не представляете, какая это бестия.

– Что вы предлагаете, Феликс? – спросил великий князь.

– Я прикончу его в одиночку.

Присутствующие долго не соглашались с Юсуповым, но в конце концов он убедил их.

– Ладно, Феликс, – первым сдался великий князь, достал из кармана свой револьвер, протянул его: – Возьмите.

Юсупов молча взял револьвер, поставил его на предохранитель и засунул сзади за пояс, под полу кителя. Окинул взглядом собравшихся, вздохнул. Его одолевала странная слабость, словно бы не Распутин хлебнул яда, а он сам, на лбу постоянно возникал пот, внутри, в разъеме грудной клетки, что-то покалывало.

Распутин сидел внизу с опущенной головой, дыхание у него было прерывистым, с сухими всхлипами. Распутин даже не услышал, как князь спустился в подвал.

Феликс подошел к нему, сел рядом. Распутин и этого не ощутил. Наконец он поднял голову. Взгляд у него был далеким, затуманенным, лишенным всякого выражения.

– Вам нездоровится? – с надеждой спросил Феликс Юсупов. Распутин тяжело шевельнулся, облизал губы.

– Да, – хрипло проговорил он. – Голова что-то отяжелела и в животе жжет. Дай-ка мне еще рюмочку – легче станет.

Юсупов налил ему мадеры в новую отравленную стопку, «старец» поднял вино, судорожно вздернул одно плечо и залпом выпил. Другого человека эта стопка запросто превратила бы в труп, а Распутин после выпитого, наоборот, взбодрился, повеселел.

– Ну что, Феликс, – вздохнул он сожалеюще, – видать, ничего не выходит у нас. Несчастливые мы с тобой. Давай-ка лучше поедем мы к цыганам, а?

У Юсупова все похолодело внутри – этот человек был далек от смерти более, чем когда бы то ни было. Что-то сдавило Юсупову горло, и он расстегнул верхний крючок форменного кителя.

– Поздно уже, Григорий Ефимович. Час-то посмотрите какой. Весь Петроград спит. И цыгане – тоже.

– Петроград, может, и спит, а цыгане – нет, – возразил Распутин. – Они привыкли, что я приезжаю к ним поздно, и всегда ждут. Иной раз всю ночь ждут. – В голосе «старца» возникло неподдельное тепло. – Бывает, что в Царском меня задержат по делам или просто засидимся до позднего времени за беседой о Боге… – Распутин по-птичьи вскинул руки, жест был безнадежный, вялый. – Время вроде бы наступило уже такое, что никуда, кроме собственной постели, не попадешь – поздно, а я все равно еду на машине к цыганам. Потому что они ждут меня, не спят… – Распутин хрипло вздохнул, теплота, натекшая было в его голос, исчезла. Он неожиданно подмигнул Юсупову: – Телу-то отдых тоже требуется… А? Верно я говорю? Мыслями-то мы с Богом, а телом – с людьми.

«Старец» в упор смотрел на Юсупова, а тот смотреть ответно не мог, отвел глаза в сторону и мысленно помолился: «Дай, Бог, силы мне…» Увидел распятие, стоявшее на камине, резко встал, подошел к нему. «Когда же Гришка рухнет на пол, когда?» – это был единственный вопрос, который сейчас находился в его мозгу.

Огонь догорающего камина играл на срезах-гранях распятия, от фигурки Иисуса Христа исходил едва приметный свет – распятие было сделано великим мастером.

Распутин не выдержал, спросил:

– Ты чего это там затих? Аль затаился?

– Крест этот очень люблю, – с трудом овладев собою, ответил Юсупов, – он не только красив, он святой силой обладает.

– Хорошая вещь, – согласился Распутин. – Должно быть, дорогая. И много ты за этот крест заплатил? – Распутин так же порывисто поднялся. Было слышно, как хрустнули его кости. Расправил на себе рубаху, складки загнал назад, на спину, за поясок. Подошел к шкафу с лабиринтом, колупнул ногтем одну из зеркальных граней лабиринта. – А по мне, так ящик этот занятнее будет.

По-ребячьи вытянув шею, он открыл одну створку шкафа и начал ее рассматривать.

Юсупов, словно бы одолев в себе последнюю, самую трудную преграду, сипло вздохнул и, наполняясь холодным опасным спокойствием, поднял, будто священник, распятие.

– Григорий Ефимович, вы бы лучше на распятие посмотрели да помолились перед смертью!

Распутин удивленно выпрямился и, держась одной рукой за створку шкафа, скосил глаза на Феликса. Во взгляде его не было ни испуга, ни зла, ни хитрости, ничего из того, что Феликс Юсупов успел засечь, пока Распутин находился в подвале, – возникло что-то обреченное, покорное, по-голубиному кроткое. Он захлопнул створку и повернулся к Юсупову всем телом:

– Ну?

«Господи, дай мне силы покончить с ним!» – снова мысленно помолился Юсупов, набрал в грудь воздуха, ошпарился чем-то – на глазах у него появились слезы. Юсупов громко, прерывисто вздохнул и медленным движением вытащил из-за спины револьвер, снял его с предохранителя.

Распутин стоял перед ним покорный, тихий, с тяжело опущенными руками и склоненной на правое плечо головой, на револьвер он не глядел – глядел на распятие.

Юсупов выстрелил.

Пуля вошла в тело Распутина, встряхнула его всего, все мышцы и кости, внутри даже что-то защелкало, зашипело громко – раскаленная пуля гасила свой жар в распутинской крови, дыханье «старца» осеклось, угасло на несколько мгновений, Распутин раскрыл сухой, горячечный рот, отравленный ядом, из глотки у него вырвался стон, и «старец» повалился лицом вперед, на пол, на сахарно-белую медвежью шкуру.

Юсупов опустил револьвер.

Огонь, горевший в камине до этой минуты, неожиданно приподнялся над головешками и потух. Сверху по лестнице, громко топая ногами, скатились заговоршики. Все были возбуждены, толкались, мешали друг другу, кто-то зацепил рукой электрический выключатель – и свет в подвале погас.

Сделалось черно, холодно и страшно. Где-то вверху, над крышей юсуповского дворца, взвыл, пьяно загоготал ветер, громыхнул железными листами, стих на мгновение и снова загоготал.

Холодная сыпь побежала у Юсупова по спине, выстудила хребет, в груди тоже возник холод, опалил глотку, кто-то, невидимый в черноте подвала, наткнулся на князя и задавленно, будто ему пальцами стиснули горло, вскрикнул. Юсупов боялся сдвинуться с места: а вдруг наступит на тело Распутина?

Наконец кто-то нашарил на стене головку выключателя, щелкнул – в подвале загорелся свет.

Распутин хоть и падал лицом вниз, будто бы споткнувшись, а лежал уже на спине, глаза его были закрыты коричневыми, словно подпеченными изнутри веками, щеки и лоб бледнели восково, по правой щеке пробегала легкая судорога, руки были сжаты в кулаки.

– Все. Готов! – облегченно произнес Дмитрий Павлович. – Даже не верится.

– А чтобы верилось – в него надо еще пару пуль всадить, – сказал Пуришкевич.

– Не нужно, – протестующе махнул рукой Дмитрий Павлович, – и без того все ясно. Сейчас будет агония. Но здоров же все-таки, черт! – воскликнул он восхищенно. – Столько яда принять! А добила все-таки пуля.

На кремовой рубашке Распугана проступило кровяное пятно. Пятно было небольшим, пуля всадилась в тело и, судя по всему, пробила сердце.

Все склонились над Распутиным, было интересно посмотреть на поверженного мужика с гнилыми зубами, вздумавшего управлять Россией, менявшего министров, будто иной хозяин нерадивых экономок в доме, входившего в царский дом, как к себе в спальню, бабника и мота, но интерес этот носил животный характер, не больше, ничего иного в нем не было.

– Все-таки я по-прежнему предлагаю пару пуль… Ради страховки. А? – настаивал Пуришкевич. – Никогда не помешает.

Это предложение Пуришкевича потом вспоминали много раз. Но им не воспользовались.

– Лишняя стрельба может повредить, она обязательно привлечет к себе внимание, – занервничал Юсупов. – Не забывайте, что напротив находится полицейский участок. Это во-первых. А во-вторых, лишние выстрелы – это лишняя кровь. – Он оглянулся. – Представляете, сколько крови натечет из этого кабана?

– Кровь легко смывается, – спокойно произнес Пуришкевич, внимательно осматривавший Распутина, выпрямился. – Поздравляю вас, Феликс Феликсович, вы попали в сердце.

– Сомнений нет, Распутин убит, – сказал Дмитрий Павлович. – Давайте стащим его со шкуры на пол. Он может всю шкуру испачкать. Жалко полярного мишку…

Так и поступили.

– Станислав, посмотрите на всякий случай, готов он или нет, – попросил Пуришкевич поляка, уже совсем отошедшего от недавней слабости.

Лазоверт склонился над Распутиным, взял его руку, пощупал пульс, качнул головой отрицательно, потом задрал «старцу» одно веко, обследовал страшный, в кровяных прожилках, закатившийся белок. Выпрямившись, брезгливо отряхнул руки.

– Он мертв!

Подвал закрыли на ключ и поднялись наверх, в кабинет Юсупова: надо было немного отдышаться и прийти в себя.

Холодная мрачная лестница, ведущая из подвала наверх, оказалась тем самым барьером, который отделяет одно душевное состояние от другого, – они поднялись по лестнице и перешли из болота подавленности, раздражения, слабости, чего-то еще, о чем и вспоминать не хотелось, в некие горние выси, где царила приподнятость, в воздухе витал бодрый дух надежды, братства, борьбы.

– Однако, – сказал Пуришкевич, глянув на большие напольные часы, потом щелкнул крышкой своей элегантной луковицы, привязанной к грубоватой, свитой из первосортного якутского золота цепи, также глянул на циферблат, – однако…

Время было очень позднее, глухое – четвертый час ночи.

– Надо поторапливаться. – Великий князь не выдержал, нервно потер руки. Лицо его было оживленным, светлым. – Не то скоро рассветет.

– Рассветет еще не скоро, – возразил Пуришкевич, – зима на дворе, но сейчас действительно самая пора Гришку опустить головой в прорубь.

– Господа, господа. – Юсупов поднял обе руки, призывая собравшихся. – Сейчас всем и займемся, но прежде – по бокалу шампанского.

– Великолепная мысль, – поддержал великий князь, – за удачу!

Была поспешно разлита бутылка «Мадам Клико». Шампанское было сухим и горьким, как спирт, от него остро покалывало во рту, щипало ноздри, внутри возникало, распространялось по всему телу ощущение хмельной, радостной легкости, некоего тепла. Настроение у заговорщиков было приподнятое: все считали, что совершили для России великое благо.

– Скажите, господа, – возбужденно заговорил Юсупов, – я один раз стрелял или два? – Вопрос был неожиданным.

– Один, – сказал великий князь.

– Один, – подтвердил Пуришкевич.

– А мне почему-то кажется, что два… Неужели я только один раз нажал на курок?

– Это нервное, Феликс, это пройдет. – Великий князь поднял фужер с шампанским, посмотрел его на свет – играющие точки-пузырьки вели активную жизнь, прыгали, резвились в хрустале будто живые, веселились. – Вы стреляли один раз…

Юсупов также приподнял свой фужер, глаза у него сделались далекими, задумчивыми, он неверяще качнул головой и вздохнул. Много позже, уже в преклонном возрасте, он подаст в суд, обвинит американцев, создателей фильма об убийстве Распутина, в подтасовке фактов, на этом суде он будет утверждать, что стрелял два раза. Но стрелял он один раз.

– Один, один раз, Феликс, – прогудел Пуришкевич, – и не майтесь вы этим… Выплесните из головы, словно бы ничего этого не было.

– Попробую, – продолжая радостно улыбаться, неуверенным голосом проговорил Юсупов, подошел к шкафу, достал оттуда бутылку французского коньяка. – Теперь этого отпробуем, – сказал он, – после холодного шампанского очень согревает.

– Рецепт известный, – подтвердил великий князь.

Сухотин тем временем натянул на себя распутинскую шубу, нахлобучил глубоко на голову бобровую шапку, прошелся перед собравшимися.

– Ну как, похож?

– Вылитый Распутин, – одобрительно проговорил Пуришкевич, огладил рукой свою темную, кое-где уже начавшую посверкивать серебряными прожилками бородку, достал из нагрудного кармана френча пенсне, нацепил на нос, повторил: – Вылитый Распутин!

Сухотину и Лазоверту пора было уезжать – для этого Сухотин и нарядился в распутинскую шубу. А вдруг где-нибудь около решеток юсуповского дворца пасется, шмыгая простуженным носом, шпик и ждет Распутина? Вдруг охранка выследила их? Ведь за то, что «гороховые пальто» упускают своих клиентов, по головке не гладят.

– Ну что… С Богом! – сказал Пуришкевич. – Маршрут знаете?

– Так точно! – четко ответил Сухотин. – Сейчас на Варшавский вокзал, там оставим санитарный мотор. – Так он называл машину Пуришкевича, перекрашенную в белый цвет. – Одежду Распутина сдадим на сжигание, сами пересядем на извозчика, доедем до дворца Дмитрия Павловича и оттуда на его автомобиле вернемся сюда. За трупом…

Ради конспирации было решено сменить машины. Да потом, автомобиль великого князя не имеет права останавливать ни один полицейский, а эта деталь – немаловажная, когда в кабине будет лежать мертвый Распутин.

– С Богом! – скомандовал еще раз Пуришкевич.

Сухотин и Лазоверт уехали. С ними для подстраховки – а вдруг возникнут непредвиденные объяснения с военным патрулем либо что-нибудь еще – уехал и великий князь. Пуришкевич и Юсупов остались вдвоем в огромном, гулком, полном таинственных звуков дворце. Внизу, в бывшем винном подвале, лежал третий, мертвый. Пуришкевич налил себе еще коньяка:

– За упокой его души!

– Он этого не заслуживает, – сказал Юсупов и пить «за упокой» отказался.

Прошло минут десять. Вдруг в дальнем крыле дворца раздался протяжный громкий стон и задавленно угас. Пуришкевич выпрямился, колко глянул на Юсупова – князь не обратил на стон никакого внимания, он задумчиво сидел в кресле, держал на пальцах коньячную стопку, согревая ее теплом своей руки. Через несколько минут стон повторился. Пуришкевич поспешно налил себе еще коньяка, залпом выпил, вытащил из кармана «соваж».

– Феликс Феликсович, – шепотом позвал он Юсупова, – вы слышите?

Тот отрицательно качнул головой:

– Нет. А то, что слышите вы, Владимир Митрофанович, – это ветер, игра потоков воздуха.

– Наш подопечный упырь не мог ожить?

– Не мог. Он мертв. – Юсупов поднял глаза, увидел в руках Пуришкевича револьвер. – Да спрячьте вы свою пушку. Или положите на стол. Она мешает вам пить коньяк.

Пуришкевич повиновался.

– Мы сделали великое дело, Феликс, – произнес он тихо.

Юсупов, улыбнувшись, согласно кивнул, подивился тому, что Пуришкевич сейчас не только слово я слово – буква в букву озвучил то, о чем думал Юсупов.

– Мы сделали великое дело, – заведенно повторил Пуришкевич, – для всех нас великое… Для России.

– И для государя – тоже, – добавил Юсупов, – не то он совсем запутался бы в паутине этого человека. Мне часто бывает больно за Николая Александровича.

– И мне, – сказал Пуришкевич. – Выпьем.

Они выпили. В дальнем углу дворца вновь прозвучал надрывный, рождающий в душе страх и холод стон. Пуришкевич, передернув плечами, выругался.

– Что, думаете, это он стонет? – спросил Юсупов.

– Черт его знает. В голову лезет всякое, и это тоже, – пожаловался Пуришкевич.

– Это не он, – проговорил Юсупов, и Пуришкевич неожиданно засек неверные, сомневающиеся нотки в его голосе, повернулся к Юсупову. Лицо у князя было усталым, бледным, в подглазьях сгустилась синева. Пуришкевич подумал, что Юсупов, похоже, не верит, что Распутин убит, сомневается до сих пор, хотя и утверждает, что того нет в живых. Вот наваждение! Лазоверт, врач, подтвердил, что Распутин убит, а врачи в таких случаях не ошибаются. – Он мертв, – сказал Юсупов.

По набережной Мойки проехал автомобиль, звук мотора был резким, будто в выхлопную трубу машины забили винтовочный ствол, плюющийся боевыми патронами. Юсупов с надеждой, отчетливо проступившей у него в глазах, покосился на окно.

– Нашим еще рано, – сказал Пуришкевич, – они приедут примерно через полчаса.

Время тянулось очень долго, томительно. Было холодно, коньяк перестал согревать, виски стискивала глухая боль, оба они ощущали себя уставшими. Тяжелая портьера, прикрывавшая окно, шевельнулась – там словно бы кто-то стоял и теперь, не выдержав напряжения, неподвижности, переменил ногу, расслабился. Пуришкевич засек движение портьеры, сузил глаза:

– Кто это?

– Форточка открылась. Ветер, – пояснил Юсупов.

Едва он произнес слово «ветер», как по кабинету что-то пронеслось, сорвало со стола несколько бумаг и швырнуло на пол, – то ли действительно это был ветер, то ли с людьми игралась нечистая сила. В дальнем конце дворца опять раздался стон. Пуришкевич подумал, что жить в таком дворце не очень-то уютно, тут и духи водятся, и домовые, и разные подпотолочники, зашкафники, запортьерники, подпорожники и так далее – нечистой силы на Руси всегда водилось много, а в последнее время она вообще распространилась очень широко.

Неожиданно оба ощутили тревогу, это была не та легкая, щекочущая душу тревога, которую рождает домашняя безобидная нечисть; а тяжелая, наполняющая сердце страхом, от которого внутри все холодеет, а руки и ноги отказываются повиноваться. Это была совсем иная тревога. Пуришкевич машинально потянулся к своему «соважу», лежащему на письменном столе около серебряной чернильницы, глянул в ствол и положил себе в карман.

Юсупов настороженно вытянул голову, тени под глазами у него сделались совсем синими, губы дрогнули, кончики их обиженно, как у ребенка, поползли вниз, лицо побледнело.

– Что-нибудь случилось? – свистящим шепотом спросил Пуришкевич.

– Нет. Но… – Юсупов неопределенно повертел рукой в воздухе. – У меня такое впечатление, что во дворце кто-то находится.

– Кроме нас?

– Кроме нас. В центральном подъезде дежурят, правда, два солдата, но их я не имею в виду. – Юсупов поднялся с кресла, подошел к окну, сдвинул в сторону портьеру – не видна ли машина великого князя? Но машины не было, да и в чистом морозном воздухе звук двигателя слышен очень далеко, он бы засек его за четыре квартала, – князь сожалеюще качнул головой и направился к лестнице, ведущей вниз.

Потом он не раз признавался, что не знает, почему решил пойти в подвал, где лежал Распутин, словно бы какая-то посторонняя сила подняла его с места, сработало в нем что-то неосознанное, темное, словно кто-то внутри сильно и властно постучал в сердце – и сердце от этого тоскливо сжалось, послало сигнал тревоги в мозг. Действовали некие силы, живущие вне человека, но способные легко проникнуть в него. Он спустился вниз, открыл дверь подвала, зажег свет. Распутин лежал на прежнем месте, в той позе, в какой они его и оставили: одна рука находилась на животе, другая упала на лоб, прикрыла глаза. Когда тело стаскивали со шкуры, то «старца» ухватили под мышки, обе руки приподнялись сами по себе под тяжестью его тела, потом, когда Распутина опустили, руки сложились безвольно, одна упала на лицо, другая на живот.

Постояв немного около Распутина, не понимая пока еще, откуда идет тревога, Юсупов нагнулся, пощупал тело. Тело было теплое. «Странно, оно должно коченеть, уже минут сорок прошло после выстрела, а тело не коченеет… В чем дело?»

Из-под тела на полированный пол вытекла тоненькая плоская струйка крови. Тревога усиливалась. Юсупов оглянулся, почувствовал, как его обдало холодом, – опять показалось, что в доме есть кто-то и этот «кто-то» находится сейчас в подвале. Но в подвале никого не было, только Юсупов и убитый Распутин.

Все последующие поступки князя были бесконтрольными, словно бы кто-то неведомый двигал его руками и ногами, – впрочем, в этом Юсупов разобрался много позже, а сейчас он не задавался никакими вопросами, в голове, кроме звонкой секущей тревоги, ничего не было, он действовал почти машинально: зачем-то схватил Распутина за обе руки и сильно встряхнул. Голова «старца» безвольно и тяжело, словно кочан капусты, качнулась в сторону, ударилась о пол с глухим стуком, тело было безжизненным, грузным, несмотря на внешнюю легкость. «Мертв», – с облегчением отметил Юсупов.

Он собрался было уходить, шагнул уже к стене, чтобы выключить свет, как неожиданно заметил, что лицо мертвого Распутина задрожало – одна щека дернулась, напряглась, потом обвисла, затем снова дернулась. Юсупов почувствовал, как его тело обволок холодный ужас, оно сделалось ватным, чужим, в горле что-то булькнуло, застыло, щека у него так же, как у Распутина, конвульсивно дернулась, словно бы и Распутина, и Юсупова щекотал один и тот же человек, потягивал за одну и ту же ниточку.

– Ё-ё-ёх! – наконец выдавился из горла Юсупова смятый, ни на что не похожий, расплющенный ужасом звук.

Лицо Распутина задергалось сильнее, будто неведомая сила разогревала тело изнутри, рука сдвинулась со лба, левый глаз приоткрылся на мгновение, но веко не выдержало собственной тяжести, и глаз закрылся снова. Задергалось веко правого глаза – мелко, противно, вызвав у Юсупова ужас гораздо больше прежнего, в узком разъеме век мелькнул красный белок. Пока правый глаз дергался, левый открылся совсем, обнажив зеленоватый сатанинский зрачок, со злобой и насмешкой, в упор смотревший на Юсупова.

– Ё-ё-ёх! – вновь вылетел из глотки незнакомый хриплый звук, раздавленный ужасом. Юсупов хотел отступить от тела, ринуться по лестнице наверх, к Пуришкевичу, ведь у Пуришкевича при себе пистолет, из которого можно отстреляться, отбиться от ожившего сатаны, но ноги не слушались князя, он, застывший, онемевший, продолжал стоять на прежнем месте.

Тем временем у Распутина открылся правый глаз, «старец» теперь в упор, хищно, обоими глазами, хитро и зло рассматривал князя – он одержал победу, восстал из мертвых, ожил. Юсупов понимал, что надо бежать, он ничего не сможет сделать, если сейчас этот сатана поднимется на ноги, – у него даже оружия нет, револьвер, из которого он стрелял, вернул великому князю, – но бежать Юсупов не мог. Он был скован. Будто бы опутан прочными, которые невозможно разорвать, веревками.

– Ё-ё-ёх! – опять зажато всхлипнул, выдавил из себя мятый звук Юсупов.

На лице Распутина возникла торжествующая улыбка, он неожиданно произнес громко и внятно:

– А ведь завтра, Феликс, ты будешь повешен!

Юсупов продолжал как вкопанный стоять на месте – его словно бы заколдовали, внутри все замерзло, обратилось в камень. Распутин так же продолжал, не мигая, смотреть на Юсупова. Из опрокинутых глаз его двумя струйками вытекал зеленоватый колдовской свет. Юсупов даже не двинулся, когда Распутин зашевелился, намереваясь встать, изо рта «старца» повалила розовая, в крупных пузырях, пена, в следующий миг Распутин напрягся и неожиданно пружинисто вскочил на ноги.

Пошатнулся, но устоял и резко, с силой выбросил вперед обе руки.

– Феликс! – Распутин отплюнулся пеной, Юсупов увидел гнилые, испачканные кровью зубы «старца», скрюченные, с грязными ногтями пальцы. Руки Распутина промелькнули у князя перед самым лицом, в воздухе что-то громко щелкнуло, словно бы сошлись в одну щепоть, задев друг о друга, стальные медвежьи когти. Окровененные зубы, пена, плотно лезшая изо рта, и этот вот страшный железный щелчок отрезвили Юсупова.

Он вскрикнул, отшатнулся от «старца». Но было поздно: воскресший Распутин взмахнул руками во второй раз и вцепился судорожно сведенными пальцами в Юсупова.

– Феликс! – вновь страшно прохрипел Распутин, сплюнул на пол кровавую пену. – Завтра ты будешь повешен!

«Старец» с силой рванул к себе Юсупова, князь почувствовал, как у него клацнули зубы, мозг оглушил удар. Удар Распутина будто бы обладал электрической силой, он пришелся не в какую-то определенную точку, не в одно место, он поразил сразу все тело, внутри все заныло, засочилось болью, сердце тоскливо сжалось.

– Ё-ё-ёх! – вновь вскрикнул Юсупов, пробуя вырваться из цепких рук «старца», но куда там – Распутин впился в него намертво.

– Феликс… – хрипло пробормотал «старец», изо рта его выбрызнула кровь, протекла в бороду. – Феликс!

Ненависть в глазах Распутина сделалась слепящей, страшной, зрачков не стало, словно бы глаза его стали слепыми и ничего теперь не видели, но «старец» видел все.

– Феликс!..

Он начал повторять имя Юсупова беспрестанно, на одном дыхании, с одной частотой, с одним только выражением – страха и ненависти, «старец» тянулся пальцами к горлу Юсупова, а тот, отчаянно сипя, словно в груди, в легких, ему пробили дырку, сопротивлялся из последних сил, увертывался, пятился от Распутина к выходу, к близкой и такой желанной двери, вскрикивал что-то невнятное, хотя ему надо было кричать в полный голос, чтобы привлечь внимание Пуришкевича.

Тот, если бы услышал крик князя, мигом скатился бы по лестнице в подвал и одним выстрелом бы вышиб Распутину мозги из своего «соважа», но в Юсупове словно бы что-то закоротило, произошло замыкание, он по-прежнему не владел собой.

– Феликс! Феликс!.. – продолжал хрипеть Распутин.

В этом продырявленном, отравленном, измочаленным непутевой жизнью теле было столько силы, что одолеть «старца» сейчас могли только дюжие мужики, три или четыре человека, накинувшись на него разом. Юсупов же был изящен телом, не имел ни накачанных мышц, ни борцовской хватки, кости у него были хрупкие, благородные, не то что у Распутина, – у того, несмотря на худобу и жилистость, кости были крупные, в расчете на тяжелое громоздкое тело.

«Старец» продолжал тянуться к горлу побледневшего, посеченного смертным ужасом Юсупова, хрипел, плевался кровью и пеной, а Юсупов вырывался от него – пробовал вырваться, но это никак ему не удавалось, и он тоже хрипел и тоже готов был плеваться кровью.

– Феликс! Феликс!..

Кажется, у Юсупова не было ни одного шанса вырваться из рук «старца», слишком прочно тот вцепился в него, но смертный ужас, наверное, добавил Юсупову сил, он рванулся вниз, к полу, потом повалился вбок, выкручиваясь из рук Распутина, дернулся всем телом – тот торжествующе захохотал, поняв, что Феликс не сможет одолеть его, – затем Юсупов нырнул в другую сторону, саданул несколько раз одной, освободившейся в результате маневра рукой Распутина в живот – тычки были мелкими, острыми, они выбили из Распутина хрип. Юсупов вскрикнул, развернулся под «старцем» и с жесткой, обжегшей горло кипятком радостью обнаружил, что Распутин ослабил свою хватку.

– Феликс! – вновь в беспамятном хрипе произнес Распутин, внутри у него что-то забулькало, он зарычал – удары Юсупова причинили ему боль. – Феликс!

Юсупов еще несколько раз ударил его свободной рукой. Распутин, понимая, что Юсупов уходит, освобождается от него, вцепился обеими руками в плечо князя, с корнем выдрал погон, потом, продолжая хвататься скрюченными руками за воздух, повалился на спину, ударился головой о гранит. Было слышно, как громко хлопнула кость черепа о камень. У другого от такого резкого, навзничь, падения, от удара череп бы разлетелся на несколько частей, словно гнилой арбуз, а Распутин лишь дернул дважды своими обутыми в роскошные резиновые боты ногами да выдавил из груди легкий хрип.

Князь отпрыгнул от него в сторону, выругался грязно, по-мужицки, будто обычный городской дворник, прижался спиной к стенке подвала. Дыхание у него рвалось, выскакивало из глотки.

– Ё-ё-ёх!

«Старец» словно бы услышал этот вскрик, зашевелился, приподнимаясь. Юсупов мигом переместился к двери, рванул ее на себя, распахивая широко, стрелой понесся наверх, перепрыгивая сразу через две ступеньки.

– Пуришкевич! Пуришкевич!

Пуришкевич, уже изрядно захмелевший, с тяжелым, сонным взглядом, стремительно вскочил – он мигом все понял, – кинулся к двери, столкнулся с Юсуповым и едва не сбил его с ног.

– Владимир Митрофанович, он жив! – выкрикнул Юсупов. Пуришкевич, прорычав про себя что-то невнятное, выдернул из кармана «соваж».

– Застрелите его, он жив! – Юсупов метнулся мимо Пу-ришкевича к своему столу, где лежала тяжелая резиновая дубинка, подаренная Маклаковым.

Схватив эту дубинку – единственное, как ему показалось, стоящее оружие, другого не было, – Юсупов кинулся назад: он боялся, что оживший Распутин уйдет, – нечистая сила, поселившаяся в этом человеке, не хотела сдаваться, не хотела умирать.

Снизу, из подвала, уже доносился шум.

Юсупов понял: это Распутин.

Это действительно был Распутин, он сумел подняться на ноги и теперь по-звериному, на четвереньках, двигался вверх по подвальной лестнице, мотал головой, роняя на ступеньки пену и кровь. Хоть и был Юсупов вне себя, а поразился одному сходству, это почти машинально отпечаталось у него в мозгу: Распутин в эту минуту походил не только на материализованную нечистую силу, а и на зверя. У него все было звериное – и поступь, и повадки, как у раненого лесного зверя, стремящегося во что бы то ни стало спастись, и рычание, от него исходила звериная, заставляющая холодеть кровь в жилах сила, да что там холод и лед в крови! Эта сила парализовывала – Юсупов почувствовал, как у него шапкой поднимаются волосы на голове.

На промежуточной лестничной площадке находилась дверь, выводящая во двор, она всегда считалась черной, даже более чем черной, ее почти никогда не открывали, открывать начали, лишь когда переделывали подвал, она и сейчас была закрыта, это Юсупов знал точно.

Рыча, Распутин сделал последний, длинный, очень пластичный, будто резиновый, прыжок, достиг площадки и, не глядя на Юсупова, приготовившегося встретить его ударом тугой резиновой дубинки, метнулся к двери. С силой толкнул ее, и – у Юсупова не было ни времени, ни сил удивиться или ужаснуться – дверь покорно распахнулась, и Распутин оказался во дворе, в черной заснеженной ночи.

Но ведь дверь-то была закрыта, это Юсупов знал точно!

Юсупов вскрикнул, понесся по ступенькам лестницы, споткнулся об одну ступеньку и чуть не распластался на каменных порожках, ухватился руками за прочные перила, подтянулся, приподнимая свое гибкое легкое тело, стараясь сделаться меньше, заползти в какую-нибудь щель, в нору, стать невидимым, – он словно бы спасался от кого-то еще, не только от ожившего Распутина, – более опасного, более жестокого, способного высосать в несколько секунд из него кровь, прохрипел натуженно, на одном дыхании:

– Пуришкевич, стреляйте же, стреляйте в него!

Пуришкевич не поверил тому, что услышал, выругался – вот откуда, оказывается, исходило гнетущее ощущение тревоги, внутреннего холода, – снова выругался.

– Он жив! – дребезжащий эхом толкнулся в потолок очередной вскрик Юсупова, от которого сделалось жутко. – Он убегает!

Юсупов никак не мог одолеть короткую каменную лестницу, словно бы кто-то его сдерживал, он сипел, надрывался, огромные голубые глаза его растеклись по лицу, губы были сведены судорогой от ужаса.

Он продолжал кричать что-то еще – невнятное, жеваное, насквозь прокушенное зубами, когда Пуришкевич с «соважем» в руке бросил ему досадливое:

– Ах, Феликс! – И следом за Распутиным также исчез в темноте.

Пуришкевич никак не мог сориентироваться. Глянул в одну сторону, в другую…

– Ну, мразь, ну, мразь!

Перед глазами рябило, вспыхивали какие-то тусклые светлячки, перемещались с места на место, их сметали дымные красноватые хвосты, потом хвосты исчезали, и на их месте снова возникало гнилое светлячковое сеево.

Он не сразу увидел Распутина, а когда увидел, то вскрикнул от изумления – «старец» уже успел одолеть весь двор и теперь, переваливаясь с боку на бок, словно утка, кособочась, бежал вдоль высокой металлической ограды, которой был обнесен богатый юсуповскяй дворец,

А ведь он был мертв, он был отравлен, продырявлен пулей, Юсупов полчаса назад убил его – Пуришкевич видел это сам, своими глазами, и вдруг – бег вдоль решетки…

Одолеть решетку «старец» не сумел – слишком была высока, поэтому Распутин бежал по ее внутреннему периметру, выискивая калитку или открытые ворота, что-то громко бормоча на бегу.

«А вдруг это не Распутин? – мелькнула в голове обжигающая мысль, пробила все тело опасным холодом. – Вдруг это кто-то другой?» Стрелять, не зная, в кого стреляешь, нельзя. Пуришкевич, кинувшийся было за Распутиным, остановился, прислушался.

– Феликс, Феликс, все расскажу царице, – сипел на ходу бегущий человек, цепляясь одной рукой за ограду и выбивая скрюченными пальцами глухой металлический звон – будто железом бил по железу. – Феликс, все расскажу царице… Ты будешь повешен, Феликс!

Это был Распутин. И он словно бы знал, где в литой рисунчатой ограде дворца находится калитка, за калиткой, кстати, были и открытые ворота, одни из трех, и «старец» безошибочно шел к ним. Бежать ему оставалось немного. «Сейчас уйдет!» – мелькнула в голове обжигающая мысль. Пуришкевич вскинул револьвер и нажал на спусковую собачку.

Гулко, взбив в ушах звон, ударил выстрел. Пуришкевич был превосходным стрелком, не попадая в цель, стреляя на звук, на шорох – и всякий раз попадал, вдребезги разносил пулями мелкие предметы, находящиеся на расстоянии пятидесяти метров, так что не попасть в Распутина, бежавшего всего в двадцати метрах от него, не мог, и вдруг – мимо!

Пуришкевич чуть не вскрикнул от досады и удивления. Он был уверен, что пуля точно угодила в Распутина, но «старец» даже не дернулся, не вскрикнул, не взмахнул рукой – он продолжал бежать, как и бежал.

Нечистая сила отвела от Распутина пулю. Пуришкевич охнул и прямо по снегу, по темной глубокой целине побежал к «старцу».

Он не мог в него не попасть и все-таки не попал.

На бегу Пуришкевич выстрелил вторично. «Соваж» дернулся в его руке, короткий ствол, отплюнувшийся рыжим тусклым пламенем, подпрыгнул, в висках громыхнул медный колокол. Пуришкевич изумленно поморщился, выругался на бегу – опять мимо!

Выстрелы звучали в ночной тиши оглушающе громко, от них в ближайших домах задзенькали стекла, словно Пуришкевич стрелял не из револьвера, а из полевого орудия, все тайное становилось явным, Пуришкевич это понимал, но упускать Распутина было нельзя. Значит, надо было стрелять.

«Старец» продолжал бежать вдоль ограды, по-прежнему хрипя и что-то бормоча про себя. Что он там бормотал, разобрать уже было невозможно. Пуришкевич остановился, перевел дух и снова вскинул револьвер. Распутин продолжал бежать к калитке, он действовал как зверь – доверял своему недюжинному, острому чутью.

Пуришкевич подумал: а ведь он промахнется и в третий раз, опять нечистая сила отведет пулю от Распутина, заскрипел зубами от бешенства, обеспокоенно помотал головой, вытряхивая из себя всякий сор, дурные мысли, металлический звон, раздирающий уши, боль и холод, и, чтобы окончательно отрезветь, избавиться от наваждения, впился зубами в руку. Прикус был сильным – Пуришкевич просадил себе руку до крови.

Раздался третий выстрел. Пуришкевич на этот раз подложил под «соваж» руку и тщательно прицелился. Распутин от выстрела подпрыгнул, ударился телом о решетку, вскрикнул и, поняв, что до ворот ему уже не добежать, остановился, ухватился руками за прутья и полез наверх, на решетку.

Пуришкевич снова прицелился, поймал на конец ствола голову Распутина, словно бы насадил ее на железное острие, и нажал на спусковую гашетку в четвертый раз.

Раздался четвертый выстрел – «соваж» работал как часы, осечек не давал, четвертая пуля также попала в Распутина. Он отпустил руки, сорвался с решетки и рухнул в снег, взбив целый сноп невесомого белого пуха, дернул одной ногой, потом другой, рукою поцарапал воздух, потом приподнял черную страшную голову, но не смог удержать ее на весу – для этого требовалось слишком много сил, – снова ткнулся ею в снег. Пуришкевич по нетронутой снеговой целине двора побежал к Распутину.

Револьвер он держал на весу, целя концом ствола в «старца», готовый в любую секунду выстрелить, и чем ближе к нему становился Распутин, тем меньше было у «старца» шансов уйти.

Подбежав к Распутину, Пуришкевич что было силы ударил его носком тяжелого зимнего сапога в висок. Распутин застонал, дернулся в снегу, выставил перед собою руки с растопыренными шевелящимися пальцами, перевернулся на живот, словно бы собирался уйти под снег, зарыться в пуховой мякоти, но уйти под снег ему уже не было дано, он захрипел, заскрежетал зубами.

Пуришкевич оглянулся: где Юсупов?

Князь стоял у распахнутой двери – той самой, из которой «старец» сумел выскользнуть, – неподвижный, едва приметный в ночи, в скульптурной позе, молитвенно сложив на груди руки.

– Ах, Феликс, Феликс, – пробормотал укоризненно Пуришкевич, нагнулся над Распутиным.

Тот продолжал хрипеть и скрежетать зубами, висок у него, похоже, был проломлен – слишком много зла и силы вложил в удар Пуришкевич, – из пролома текла кровь, впитывалась в снег. Пуришкевич ударил Распутина еще раз, потом потряс его рукой, пытаясь узнать, в сознании находится «старец» или нет, – Распутин продолжал лязгать челюстями, давить ими что-то попавшее на зубы и страшно, с надрывом хрипеть. Так обычно бывает с умирающими людьми.

Пуришкевич выпрямился, постоял еще несколько минут над «старцем», чувствуя, как чьи-то невидимые пальцы пробуют сжать ему горло, внутри рождаются нехорошие позывы – того гляди, вот-вот начнет выворачивать наизнанку. Покрутил шеей, сглотнул слюну, пытаясь освободиться от невольной тошноты, и, поняв, что Распутин уже не поднимется – готов, развернулся и медленно, очень устало и тяжело пошел к дому.

Краем глаза зацепил, что на улице появилось двое людей, вначале один, петом второй – появились они внезапно и так же внезапно исчезли, – подумал равнодушно: «Сейчас из полицейского околотка непременно сыскари явятся… Будут все вынюхивать, все выспрашивать». Феликс Юсупов ждал его, спросил тихо сжатым от пережитого голосом:

– Ну?

– Готов. Теперь уже не поднимется.

– Г-господи, неужели это так? – Феликс прижал к вискам руки и, стремительно развернувшись, помчался по лестнице наверх, но задерживаться у себя в кабинете не стал – сразу же ушел на отцовскую половину дома.

Пуришкевич остался один, стер рукою пот со лба – вроде бы и работы никакой не было, тяжести не передвигал, а вспотел так, будто попал под дождь, услышал заполошно громкий, частый стук сердца. «Два человека видели меня и Распутина, – холодно, будто речь шла о ком-то постороннем, пробормотал он про себя, – два! Два – это много. Надо что-то делать… Прислуги в доме нет – Феликс всех отпустил, в том числе и черного арапа, а та, что осталась, в дело конечно же не посвящена. Если, конечно, осталась… Что делать, что делать?»

Он почувствовал себя больным, озноб пробил его тело, Пуришкевич, продолжая задавать себе вопрос: «Что делать?» – поднялся в гостиную.

«Слуги – не помощники, – продолжал размышлять он, – а вот солдаты, о которых говорил Феликс, находящиеся на часах у главного входа во дворец (солдатские караулы во время военных действий выставлялись у домов многих важных государственных чинов и членов царствующей фамилии), солдаты могут стать прекрасными помощниками…» Пуришкевич потер озябшие руки, прошел в кабинет Юсупова, выпил стопку коньяку. За первой стопкой – вторую. Дрожь и холод не проходили.

Пуришкевич накинул на плечи бекешу с серым барашковым воротником – модную среди начальствующего состава и даже среди генералов полугражданскую-полувоенную одежду, пошел искать солдат. Нашел он их довольно скоро, в неожиданном месте – думал, что солдаты будут топтать снег за воротами и гулко дышать себе в рукава шинелей, но они спокойно дремали в самом здании, сидели на ступенях главного входа, грелись.

Выстрелы они конечно же слышали – это Пуришкевич понял сразу, – но лица у них были спокойны, даже равнодушны, усталость плескалась в глазах, ее даже не смог выдавить беспокойный сон. Увидев Пуришкевича, солдаты встали.

– Ребята, – обратился к ним Пуришкевич по-свойски, – вы слышали выстрелы?

Солдаты переглянулись, один из них, высокий, с длинным унылым носом, в мерлушковой папахе с прожженным около костра верхом, помял рукой нос и ответил:

– Так точно, слышали.

– Это я стрелял, – громко сказал Пуришкевич, – я убил… – Пуришкевич замялся на несколько секунд, умолк, ему было тяжело говорить, увидел, как к нему стремительно приблизился напарник высокого солдата – подвижной, словно шарик, крепыш с круглым лицом и короткими сильными руками, открыл рот неверяще. – …Я убил Гришку Распутина, врага России и царя, – закончил он прежним громким, хотя и несколько задрожавшим голосом.

– Слава богу, давно следовало, – неожиданно спокойно и устало произнес высокий солдат, перекрестился по-деловому, а второй – низкорослый шарик – радостно вспыхнул лицом и бросился к Пуришкевичу целоваться.

– Друзья, князь Феликс Феликсович и я надеемся на полное ваше молчание. Вы понимаете, что, раскройся дело, царица нас за это не похвалит. Сумеете ли вы молчать?

– Ваше высокопревосходительство, – с унылой укоризной, по-волжски окая, протянул высокий солдат, – мы русские люди, не извольте сомневаться, выдавать не станем.

– Да-да, – коротко подтвердил низкорослый, засмеялся радостно.

Пуришкевич обнял одного, расцеловал, обнял другого, также расцеловал.

– Спасибо, друзья, – пробормотал он растроганно, – я всегда знал, что на русского человека можно положиться. Гришка, которого я убил, валяется в снегу около ограды. Его надо перетащить во дворец. Потому что… ну, сами понимаете… не ровен час! Понимаете?

– Понимаем, – склонил голову высокий солдат.

– Во дворце мы завернем его в какую-нибудь поплотнее ткань и вывезем… В общем, за дело! А я посмотрю, где находится князь Феликс Феликсович.

Юсупов находился в уборной. В согбенном состоянии – его рвано. Лицо было бледным, под глазами – синие, будто после хорошей драки, фонари. Увидев Пуришкевича, он с трудом выпрямился, из груди его выдавился сам по себе глубокий взрыд.

– Феликс… Феликс… Феликс… – повторил он несколько раз подряд, сплюнул в раковину, плечи у него затряслись. – Вот тебе и Феликс!

Юсупов жутковато, дергаясь всем телом, захохотал. Хохот этот был тосклив, страшен, и вообще непонятно было, что это – хохот или плач?

– Голубчик, успокойтесь, его уже нет в живых, все кончено! Пойдемте в кабинет, Феликс!

Князь склонился над раковиной в последний раз, сплюнул тягучей зеленоватой желчью. Его мутило. Впрочем, Пуришкевича мутило точно так же, к глотке все время изнутри подступал противный теплый комок, тошнота выдавливала из глаз слезы.

– Феликс, Феликс… – горячечно, будто в бреду, снова несколько раз повторил Юсупов, взгляд у него был влажный, блуждающий, глаза – красные.

– Пойдемте в кабинет, Феликс. – Пуришкевич обнял князя за талию, тихо вывел из туалетной комнаты.

Юсупов не сопротивлялся. Минут через десять он пришел в себя, взгляд сделался осмысленным. Вытащив из кармана кителя тонкий надушенный платок, он вытерся.

На кителе Юсупова висел только один генерал-адъютантский погон, второй был с корнем выдран Распутиным. Пуришкевич тронул князя за плечо:

– Феликс, вам надо переодеться. Либо давайте я сниму с вас оставшийся погон.

– Не надо, пусть погон болтается. Плевать… Я лучше переоденусь. – Юсупов достал из одежного шкафа, находящегося тут же в кабинете, тужурку, натянул ее на себя. Он переоделся вовремя, за решеткой ограды появился городовой. Приложив руку ко лбу, городовой начал рассматривать, нет ли чего подозрительного во дворе.

– Этого еще не хватало! – раздраженно пробормотал Пу-ришкевич. – Полицейский приперся… Феликс, этого усердного служаку надо выпроводить отсюда.

– Ладно, – обессиленно пробормотал Юсупов, спустился вниз, переговорил о чем-то с городовым, тот приложил руку к шапке, козыряя, и исчез в сумраке долгой ночи.

Поднимался ветер – он принесся с Балтики, – сырой, пахнущий льдом и рыбой, со свистом пробежался по пустынным улицам, поднял пух со льда Мойки, погода обещала снова перемениться. Нескольких часов оттепели было явно недостаточно для того, чтобы люди смогли отдышаться от крутых морозов, – оттепель будет снесена, собрана ветром в кучу, словно мусор, на смену ей снова придут сырые, пробирающие человека до костей морозы.

Служивые люди уже отволокли тело Распутина во дворец. Юсупов прошел по двору, увидел примятый, хорошо заметный в свете фонарей снег, расплывающееся пятно крови, потом круто развернулся, бегом пересек двор, перепрыгивая через три ступеньки, Поднялся к себе в кабинет – он понял, где сейчас находится Распутин, – схватил резиновую дубинку – маклаковскую.

Она все время возникает во всех воспоминаниях, эта несчастная каучуковая палка, причем одни – в частности Пуришкевич – называют ее почему-то гирей, хотя гиря из резины – это не гиря, сам же Юсупов называет ее палкой – наверное, это и была палка, дубинка наподобие тех, которыми ныне вооружают милиционеров.

Вновь перескакивая сразу через несколько ступенек, Юсупов спустился по лестнице вниз, в вестибюль главного входа, куда был перенесен «старец», и, бормоча заведенно: «Феликс, Феликс… Я тебе покажу Феликса!» – стал бить Распутина палкой по голове. Он не верил в то, что Распутин был мертв, лупил и лупил его, сжав зубы, что-то мыча про себя, удар наносил за ударом, каждый раз в одно и то же место – в висок, превращая голову «старца» в сочащуюся кровью котлету.

– Феликс! – Пуришкевич кинулся к князю. – Остановитесь, Феликс!

– Феликс, Феликс, Феликс! – исступленно кричал Юсупов, продолжая молотить резиновой дубинкой Распутина. Он не слышал Пуришкевича, он, похоже, ничего не слышал и не видел в эту минуту, перед ним была только одна цель – Распутин. Князь словно бы чувствовал, что «старец» – живой.

А Распутин действительно был еще жив – он вдруг захрипел, отплюнулся кровью и открыл один глаз, правый, из белесой жутковатой бездны на поверхность вдруг выплыл страшный, черный, как спелое арбузное семечко, зрачок.

Юсупов вскрикнул и снова что было силы ударил Распутина дубинкой по голове, потом по обнажившемуся глазу, по носу, опять по голове – он бил так, что было слышно, как хрустят, лопаются кости, хрящи и перемычки переносицы, и продолжал бить до тех пор, пока солдаты не оттащили его от «старца».

– Я тебе покажу Феликса! – прошептал Юсупов исступленно, тяжело дыша, стиснув зубы, пытаясь сдержаться, потом швырнул окровавленную резиновую дубинку на пол, под ноги, скривил лицо: – Вот тебе и Феликс!

Вся тужурка его, только что надетая, от пол до воротника была заляпана кровью. Солдаты подхватили князя под руки и повели наверх, в кабинет, где усадили на кожаный диван. Лицо у Юсупова задергалось, он снова начал повторять, задыхаясь:

– Феликс… Феликс…

Тело его съехало на бок, будто совсем не имело костей, одно плечо приподнялось, другое резко опустилось, губы дергались.

– Ах, Феликс, Феликс, – поморщился Пуришкевич, приказал солдатам найти где-нибудь кусок старой ткани, завернуть в нее труп и перевязать веревкой.

В доме сильно пахло кровью, ею, кажется, пропитался каждый угол дворца, каждая складка портьер, каждая деревяшка.

В кабинет вошел высокий, с унылым красным носом, на котором застыла мутная простудная капелька, солдат.

– Ваше высокопревосходительство…

– Что, уже упаковали? – Пуришкевич удивился сноровке и скорости служивых. Полез в карман за деньгами: такая работа требовала награды.

– Нет, ваше высокопревосходительство.

– А что же?

– Городовой вернулся.

– Тот самый?

– Тот самый.

– Что-то случилось?

– Не знаю.

– Сейчас выйду, – сказал Пуришкевич. Глубоко, в полную грудь, так, что в легких что-то засипело, вздохнул: раз вернулся городовой – значит, что-то произошло. Вполне возможно – нечто крайне нежелательное, даже опасное для заговорщиков. Пуришкевич огорченно покрутил головой – хотели все сделать чисто, без единого звука, без шепотка и шевеления воздуха, так, чтобы комар носа не подточил, а получилось как нельзя хуже – целое представление. Со стрельбой, истериками, бегом по пересеченной местности и непременном участии в каждом действии полиции.

Он спустился вниз, в вестибюль главного входа. При свете настенных фонарей и большой центральной люстры он хорошо разглядел городового. Это был старый служака с седыми усами и могучими щетками бровей, увидев Пуришкевича, он вытянулся, выковырнул из усов льдинку.

– Что случилось, служивый? – ласковым тоном спросил у него Пуришкевич – впрочем, хоть голос у него и был ласковый, податливый, обволакивающий, а скрытый металл в нем ощущался отчетливо. Пуришкевич остановился перед городовым, начальственно заложил руки за спину и качнулся на ногах, перекатившись с пяток на носки и обратно. – Ну?

– В участке слышали стрельбу, и теперь от меня требуют объяснений.

– Ясно, – озадаченно пробормотал Пуришкевич. – Кто у вас командует районом?

– Полицмейстер – полковник Григорьев, – охотно ответил городовой.

Пуришкевич вспомнил, что с Григорьевым он знаком, это спокойный, очень порядочный человек, которому Распутин так же противен, как и Пуришкевичу с Юсуповым. Придется подъехать к Григорьеву, объясниться. Но если бы только все Григорьевым и закончилось! Может завариться нешуточная каша.

– Та-ак, – произнес Пуришкевич задумчиво, положил руку на плечо городового, спросил, знает ли тот его?

Городовой, звонко щелкнув каблуками, ответил утвердительно, отер рукой оттаивающие усы, становясь похожим на старого кота. Пуришкевич спросил, а знает ли тот владельца этого дворца?

– И их высокопревосходительство знаю, – ответил городовой, – это его сиятельство князь Юсупов Феликс Феликсович.

– Ответь мне по совести, братец: ты любишь батюшку царя и матушку нашу общую – Россию? – Пуришкевич тряхнул городового за плечо. – И хочешь ли ты победы русских над немцами?

– Да кто ж этого не хочет? – спросил городовой неожиданно изменившимся тоном. Вполне возможно, кто-то из братьев этого человека либо его сыновья воевали сейчас с кайзером. – И царя я люблю. И Отечество. И победы хочу так, как… как никто, наверное, не хочет, – закончил городовой грустно.

– А знаешь ли ты, кто злейший враг царя и России? – напористо продолжал Пуришкевич. – Кто мешает нам воевать, кто сажает в правительство всяких там Штюрмеров, Саблеров и прочих немцев и с ними связанных людей, кто захватил царицу в свои руки и через нее пытается теперь расправиться со всеми нами? А, друг мой?

Лицо городового сделалось задумчивым, но в следующий миг оживилось, он подышал себе на усы и произнес тихо, словно бы боясь ошибиться:

– Так точно, знаю. Это Распутин Гришка. – Он неверяще глядел на Пуришкевича, словно бы сомневаясь в том, что прозвучавшие выстрелы имеют отношение к Распутину, и вообще в том, что лысый, говорливый Пуришкевич может отправить на тот свет опостылевшего всем, но страшно живучего «старца», покачал головой, будто бы произнося про себя: «Ну и дела-а…»

– Все, Гришки уже нет, – сказал Пуришкевич. – Это мы по нему стреляли, ты слышал эти выстрелы. – Пуришкевич замолчал, испытующе глянул в прокаленное морозом, сильно изношенное лицо городового. – Скажи, дружище, а сможешь ли ты ответить своему начальству, что ничего знать не знаешь, ничего ведать не ведаешь? Никакой стрельбы не слышал, а если и стрелял кто, так это по собаке. Сможешь ли ты смолчать и нас не выдать?

Городовой шумно вздохнул, в горле у него что-то просту-женно засипело, переступил с ноги на ногу, темное морщинистое лицо городового мученически сдвинулось, поползло в сторону – он принадлежал к тем людям, которые не привыкли обманывать и не держали в голове всякий хлам – выплескивали его на начальство, глаза у старого служаки тоскливо сжались, превратились в крохотные прорези-щелки. Пуришкевич ждал.

– Ваше высокопревосходительство, – наконец заговорил городовой, – ежели меня спросят не под присягой, то я ничего не скажу, но если поведут под присягу – делать будет нечего, придется сказать всю правду. Врать я, к сожалению, ваше высокопревосходительство, не приучен. Да и грех это большой.

– Ну, почему «к сожалению», – сокрушенно проговорил Пуришкевич, прикидывая, с какого бы бока подступиться к городовому, но того даже ущипнуть было нельзя – так плотно он был упакован в кокон собственной правоты, личной морали, которая у него счастливо совмещалась с моралью служебной. – Все правильно, – сказал Пуришкевич хрипловато, он думал, что городового все-таки удастся уговорить. – Все правильно…

Единственное, что ему удалось еще узнать – то, что дежурство городового кончается через полчаса и сменщик его – молодой, ретивый, охочий до денег и хлеба с маслом парень – может оказаться более сговорчивым.

– Ладно, – сказал Пуришкевич, отпуская городового, – что было, то было, что сделано, то сделано! – Пожал городовому руку. – Прощай, братец! Лучше бы нам в будущем больше не встречаться, правда?

– Так точно, ваше высокопревосходительство! – Городовой сочувствовал Пуришкевичу и одновременно сочувствовал самому себе: что-то он, конечно, может сделать, а чего-то совершенно не может, через собственную лысеющую голову ему не дано перепрыгнуть – прыгучесть не та, и дыхания не хватает. – Лучше бы не встречаться, ваше высокопревосходительство, это верно, но что касается меня, то я буду поступать, как сказал, и постараюсь, чтобы под присягу меня не повели.

Городовой ушел.

Солдаты тем временем закатали тело Распутина в синюю оконную занавеску, туго перетянули толстой пеньковой веревкой. Голову также плотно перетянули веревкой.

Появился Юсупов.

– Ну что городовой?

Пуришкевич коротко передал ему содержание разговора.

– Чтобы все это скрыть окончательно, я, пожалуй, застрелю свою любимую собаку и уложу ее в снегу, там, где лежал Распутин, – сказал князь.

– Собаку жалко, бедное животное-то ни при чем. – В голосе Пуришкевича появились глухие нотки. – Но что-то маскирующее надо обязательно придумать. Ведь на снегу осталась кровь, много крови, да и от этого вот… изваяния… – он ткнул ногой в тело Распутина, – нужно поскорее избавиться.

– Пока не приедет великий князь с вашим поляком, Владимир Митрофанович, нам от Распутина не избавиться.

Дмитрий Павлович с Лазовертом – легки на помине – появились через десять минут. Оставив машину во дворе, они поднялись в кабинет Юсупова.

Великий князь помыкивал себе под нос веселую модную песенку, настроение у него было приподнятое, хмельное, словно бы он только что покинул шумную компанию, Лазоверт тоже находился в приподнятом настроении, он окончательно пришел в себя. Глянув на Пуришкевича, великий князь все понял и быстро потускнел.

– Что-то случилось?

Пуришкевич кивнул: случилось.

– М-да, будут осложнения, – выслушав его, сказал великий князь, – такие вещи вообще гладко не проходят. Но как бы там ни было, – продолжал он с неожиданным подъемом в голосе, – дело сделано. Назад дороги нет, события вспять не повернуть.

Труп Распутина втянули в крытый автомобиль, на котором прибыли великий князь с Лазовертом, туда же бросили две двухпудовые гири и цепи. Пуришкевич, забираясь в машину, увидел там шубу Распутина и его резиновые боты.

– Доктор, ведь это все должно быть сожжено в поезде, – хмуро проговорил он, глядя на Лазоверта, – неужели вы не понимаете, как нам важно было спалить все это дерьмо? – Он вытер одну ногу о шубу Распутина. – А вы привезли дерьмо обратно…

– Шуба не влезла в печь, а распарывать ее ваша жена не стала, это заняло бы слишком много времени.

– Что, так ничего и не сожгли?

– Почему же? Сожгли. Верхнюю поддевку, перчатки, шапку, что-то еще… Дмитрий Павлович принял решение сбросить шубу и боты в воду вместе с телом.

– Да, сбросим это в воду, – подтвердил забравшийся в автомобиль великий князь, – я даже малость поссорился по этому поводу с вашей женой, но женщины, они ведь всегда берут в споре верх. – Дмитрий Павлович кротко улыбнулся. – А действовать по старому мужскому правилу: никогда не перечить женщине, внимательно выслушивать ее и поступать по-своему – я еще не научился.

Автомобиль медленно двинулся по петроградским улицам, великий князь сидел за рулем: машину он вел мастерски и мог бы ехать быстрее, но скорость не набрал лишь потому, что не хотел привлекать к себе внимания полиции.

– Хорошо, что хоть оттепель немного постояла, – проговорил великий князь, глядя, как искрящийся мягкий снег белым широким полотном уползает под брюхо автомобиля, – всего несколько часов, а прок от нее есть. Не то в прорубь пришлось бы лезть с лопатой.

– Если бы с лопатой – с ломом! – Пуришкевич недовольно глянул в приспущенное стекло кабины.

Они уже изрядно отъехали от дворца Юсупова. Дома стали ниже, чугунные ограды дворцов сменили деревянные заборы, за которыми, чуя запах крови, доносящийся из автомобиля – дух ее не мог перебить даже острый бензиновый смрад мотора, – бесились брехливые собаки.

В сильном свете фар покачивались, косо ускользая назад, деревья, низкое ночное небо было зловещим, тяжелым. Все, кто сидел в автомобиле, надолго замолчали.

Так молчали до тех пор, пока не прибыли на Каменный остров, к Петровскому мосту, перекинутому через реку в том месте, где течение реки было очень сильным и при малейшей оттепели вода взламывала, крушила лед, она и сейчас норовисто всаживалась в каменные толстые быки, курилась черным паром, недобро крутила куски льда – промоина под быками в самом центре моста была буйной.

Машина осветила фарами сторожку будочника, находящуюся на противоположной стороне моста, и Дмитрий Павлович поспешно выключил свет. Следом заглушил мотор. Машина некоторое время тихо ползла по настилу моста, потом остановилась, колыхнулась своим тяжелым телом и замерла.

Остановились они в нужном месте – внизу, под быками, стиснутая белесыми краями льда, чернела промоина.

Великий князь, выбравшись из машины, торопливо подбежал к перилам, глянул вниз.

– Здесь, – сказал он.

Труп вытаскивали из машины вчетвером: Лазоверт, Пуришкевич, Сухотин и круглый, как шарик, смешливый солдатик с постоянно открытым ртом – из тех, что несли службу у юсуповского дворца; великий князь на всякий случай встал перед автомобилем – занял пост, как на часах: мало ли кого может принести в этот неурочный час на мост.

Тело Распутина раскачали, держа его за веревки, перевалили через перила и швырнули вниз, в дымный водяной проран. Раздался громкий всплеск, тело большой рыбой нырнуло в черное дымное течение, перевернулось, уходя под лед, и исчезло.

– Счастливого пути! – хрипло пробормотал Пуришкевич и тут же выругался: к трупу забыли привязать гири и цепи.

Цепями скрутили шубу Распутина, как веревкой, сунули туда одну из гирь и также швырнули в промоину. Следом бросили вторую гирю.

Лазоверт полез в автомобиль, обшарил его, нашел один из ботов «старца», перекинул находку через перила.

Вся операция заняла не более трех минут.

– Ну что, ничего не осталось от этого пакостника? – хриплым шепотом спросил Пуришкевич.

– Вроде ничего, – отозвался Сухотин. Великий князь натянул на руки перчатки.

– Тогда вперед!

Он завел мотор, включил фары. Два резких снопа света вновь вырвали из ночной темени сторожку с двумя слепыми оконцами, осветили самого сторожа – бородатого инвалида в ватной папахе, прижавшего к себе старую трехлинейку, инвалид безмятежно спал – резкий свет не разбудил его, инвалид лишь пошевелился, повернул голову набок, устраиваясь поудобнее, и, привычно стискивая руками винтовку, продолжал храпеть дальше.

– Вот так везение! – удивленно проговорил Дмитрий Павлович. – Он даже не проснулся.

– Солдат. Привык дрыхнуть в окопах. Там они все спят стоя, сидя – как угодно, в самых неудобных позах, не обращая внимания ни на что, – сказал Пуришкевич. – Даже если рядом взорвется снаряд и его забросает землей – также не обратит внимания и будет спать дальше.

На этом везение заговорщиков кончилось. Едва они проехали мост, как автомобиль начал чихать, из выхлопной трубы стали вылетать зеленые чертенячьи искры, колеса оскользались в снегу, юзили – машина никак не хотела двигаться дальше, а потом и вовсе заглохла.

– Что за напасть! – Дмитрий Павлович хлопнул перчаткой по рулю. – Никогда за этим автомобилем таких сюрпризов не водилось.

– Свечи, – коротко бросил Лазоверт, выскочил из автомобиля, прочистил свечи, и машина завелась. Двинулись дальше.

Проехав километра три, вновь остановились. Опять доктору пришлось выбираться из тесной, успевшей немного нагреться кабины.

Когда остановились в третий раз – это произошло недалеко от Петропавловской крепости, – Дмитрий Павлович сообразил:

– Это, господа, Гришка нас не пускает, за полы шинелей держит. Вот нечистая сила!

– Поздно нас держать за полы, – мрачно и устало пробормотал Пуришкевич. Усмехнулся. – Все! Вы знаете, о чем я думаю, господа?

– О чем? – спросил великий князь. – Извольте поведать.

– О том, что, может быть, мы напрасно сбросили тело Распутина в реку, может, лучше было оставить его где-нибудь на виду, в приметном месте?

– А какой смысл?

– Мне кажется, очень скоро появится второй Распутин, лже-Гришка… очень уж это занятие выгодное – быть Распутиным. И прибыль приносит, и славу, и усладу. А?

– Может быть, вы и правы, – после некоторого молчания произнес Дмитрий Павлович, – но ведь сделанного не исправить – все. Поезд ушел, и даже красного хвостового фонаря его не видно. Гришка Распутин находится в реке, подо льдом. Назад его не вытащить, не оживить.

– Да, не вернуть. – Пуришкевич вновь хмыкнул. – Было бы странно, если бы кому-нибудь это удалось сделать. Вы правы, Дмитрий Павлович, дело сделано, и не стоит теперь сомневаться в чем-то. Это только собственные нервы трепать.

– А потом, Россия распадается, разламывается, как гнилой арбуз. Народ бунтует, много голодных, еще больше увечных… И не один Распутин в этом виноват. Как было бы просто, если б виноват был только он один.

– Все равно его надо было убирать.

– Естественно. – Великий князь побарабанил пальцами по кругу руля, прибавил скорость. – Другого выхода просто не было. – Он снова побарабанил пальцами. – А ведь действительно, из какой-нибудь сибирской или уральской Голопуповки может приехать мужик, как две капли похожий на Распутина, и продолжить его дело… – Дмитрий Павлович сдавленно, словно бы не веря в то, что такое может быть, рассмеялся. – Дело Распутина бессмертно. Так, Владимир Митрофанович?

– Думаю, что нет. – В голосе Пуришкевича привычно зазвенел металл. – Появится второй Распутин – поступим с ним, как и с первым.

Замолчали. Каждый думал о чем-то своем, в основном о грустном. Печаль светла, только в печали да в заботе о ближнем рождаются светлые мысли. Вскоре подъехали ко дворцу великого князя.

Когда выходили из машины, Сухотин, обычно молчаливый, сосредоточенный, погруженный в себя, неожиданно выругался.

– Что случилось, капитан? – насторожился великий князь.

– Да вот. – Сухотин брезгливо, двумя пальцами, выкинул из машины на снег резиновый бот Распутина, – забыли.

– Вот напасть! Тьфу! – Великий князь отплюнулся. – Одну галошу благополучно выкинули, вторая же, как графиня, на автомобиле прибыла в Питер. Как же это мы? – Он усталыми глазами обвел приехавших.

– Это еще не все, – сказал Сухотин. – Кровь протекла на ковер…

Салон машины украшал роскошный персидский ковер пурпурного цвета, постеленный под ноги, с жестким ворсом, с тонким затейливым орнаментом, этот ковер был безнадежно испорчен – на нем чернели крупные кровяные пятна.

– Нечистая сила есть нечистая сила, – сказал Пуришкевич, – гадит, даже когда отправляется в нети…

Из дворца вышел высокий сутулый человек – камердинер великого князя. Дмитрий Павлович, указав пальцем на распутинский бот, потом на ковер, распорядился:

– Это сжечь! Чтобы следов не осталось. Камердинер молча поклонился.

– Ковер вытащить из машины сумеете? Он в нескольких местах прикреплен металлическими пластинами.

Камердинер кивнул и вновь молча поклонился – этот человек словно бы был лишен речи. Прислуга у великого князя была вышколена донельзя, своего хозяина понимала с полуслова, она вообще научилась не задавать никаких вопросов.

Проницательный Пуришкевич засек некоторые мелочи, которые позволили ему сделать вывод, что прислуга князя была посвящена в заговор, о чем он не замедлил сделать запись в своем дневнике.


Паника началась примерно в десять часов утра семнадцатого декабря. Во дворец к Феликсу Юсупову явился полицмейстер Казанской части генерал Григорьев. Он недавно пошел на повышение и из полковников превратился в генерала, его подчиненный, городовой, этого пока не знал.

Юсупов еще спал. Набросив на себя халат, он прошел в кабинет, извинился перед генералом за непротокольный вид.

– Это вы меня извините, князь, за визит в столь ранний час, – сказал Григорьев. – У вас вчера вечером случайно не был в гостях Распутин?

– Нет, – качнул головой князь. – Он вообще ни разу у меня не был. А что… случилось что-нибудь?

– Да. Святой отец исчез. И исчезновение его связывают с выстрелами, прозвучавшими нынешней ночью в вашем дворе.

Юсупов удивленно поднял брови.

– К сожалению, генерал, у меня взбесилась собака… любимая, замечу, и… – Юсупов поднял два спаренных пальца, указательный и средний, прижатые друг к другу на манер ружейных стволов, дернул ими, как от выстрела. – Ее пришлось прикончить. Вы можете себе представить, генерал, сколько бы беды она наделала, если бы покусала людей?

– Собака? Это меняет дело. – Григорьев оживился. – Расскажите, пожалуйста, как все произошло?

– Вы что, не верите мне, генерал?

– Верю. Но только у одного из ваших гостей, депутата Государственной думы господина Пуришкевича, было объяснение с городовым, в котором он признался, что убита не собака, а Григорий Ефимович Распутин.

– Опять этот Распутин! – с досадою воскликнул Юсупов, лихорадочно соображая, как быть, что же сказать генералу. – Да, у меня действительно ночью были гости, в том числе и Пуришкевич, которого вы только что упомянули. – Был великий князь Дмитрий Павлович, еще кое-кто…

– Кто? – быстро спросил генерал, почувствовав, что Юсупов на этом намерен ограничить список гостей. – А, Феликс Феликсович?

– На этот вопрос я не могу ответить вам, генерал. Ей-богу! Дело само по себе пустяковое, но, как я вижу, оно может принять серьезный оборот. А мои друзья – люди женатые, семейные, они могут здорово пострадать. Так что, генерал, увольте! Пуришкевич же, объясняясь с городовым, действительно сказал, что убил Распутина. Сделал он это, во-первых, потому, что мы Распутиным звали собаку, а во-вторых, для него что Распутин, что собака – одно и то же. И он, замечу, в этом суждении не одинок.

Минут через пятнадцать Григорьев уехал, а Юсупов приказал привести одну из охотничьих собак, живших у него в пристройке, – длинноногую борзую, незаменимую на охоте, очень дорогую, – застрелить ее и уложить на то место, где лежал Распутин.

Собаку ему было жаль до слез, но делать было нечего: собственное спокойствие значило больше, чем любимая собака.

Едва Григорьев уехал, как позвонила Муня Головина, с которой Юсупов находился в самых добрых отношениях. Голос – высокий, натянутый, будто струна, со слезой.

– Что вы сделали с Григорием Ефимовичем?

– С Григорием Ефимовичем? С Распутиным, что ли? Что за странный вопрос? И вообще, что я мог с ним сделать? Ничего, естественно.

– Как? Разве он вчера не был у вас? – Голос Муни натянулся еще больше.

– Нет.

– А императрица и Аня Вырубова считают, что он был у вас ночью и вы убили его.

– Нет. Чего нет, того нет, – проговорил озадаченный Юсупов – упоминание имени императрицы подействовало на него, – повесил трубку.

«Неужели вся раскрутка происходит из-за этих двух дураков, из-за городового и Пуришкевича? Ах, какая непростительная штука – откровения с полицейскими! Тоже мне, нашел собеседника! Ну Пуришкевич!»

Он прошелся неспешным шагом по всей ночной истории, вспоминая детали, мелочи, то самое, почти неприметное, на что в горячке мог не обратить внимания, а раз это было так, то внимание надо было обязательно обратить сейчас. Ошибки, конечно, были допущены; и их полно, но они не такие крупные, чтобы немедленно кидаться на их исправление, да и что можно исправить, когда все осталось позади? «Может, кто-то из филеров притопал следом за нами прямо во дворец?» Откуда такая утечка информации? Только от городового?

Изнутри подкатила усталость, что-то холодное, вызывающее болезненные ощущения, в сердце лопнул колючий железный пузырек и словно бы сделал дырку. Юсупов охнул и поморщился от боли.

Он ошибся, посчитав, что никто из «гороховых пальто», опекавших Распутина, не видел, как «старец» уехал к нему во дворец. Дотошный агент по фамилии Тихомиров это засек и следом за Юсуповым переместился с Гороховой улицы на Мойку. То, что произошло в бывшем винном подвале, он не видел и не слышал, да и не мог видеть и слышать, но зато он оказался свидетелем всего происшедшего во дворе… Это после телефонного звонка агента Тихомирова всполошился дежурный офицер полицейского участка, расположенного за Мойкой, на той стороне набережной, и прислал во дворец Юсупова старого служаку-городового.

Узел затягивался. Вскоре во дворец к Юсупову прибыли очередные незваные гости: петроградский градоначальник генерал Балк, командующий отдельным корпусом жандармов генерал граф Татищев, начальник охранного отделения генерал Глобачев и директор Департамента полиции Васильев <cм. Комментарии, – Стр. 581. Васильев Алексей Тихонович…>.

К этой поре Феликс Юсупов постарался окончательно прибрать, вылизать дом, вымыть с мылом ковры, уничтожить все следы, оставшиеся после Распутина, тщательно счистить с каждой каменной плитки, с каждой деревяшки, со ступенек и материи всякое, даже самое малое, пятнышко, напоминающее кровь.

И сам Феликс Юсупов находился уже совсем в ином состоянии, чем два часа назад. Это был спокойный, с невозмутимо каменным лицом человек, которому совершенно неведомы такие вещи, как растрепанные нервы, внутренняя слабость, слезная сырость и маета, он довольно холодно встретил приехавших, поинтересовался ровным сухим голосом:

– Чем обязан, господа?

Генерал Балк деликатно покашлял в кулак.

– Государыня наша, Александра Федоровна, отдала приказание произвести в вашем доме обыск.

– Вот как! – Юсупов усмехнулся. – В связи с чем?

– Да все то же, Феликс Феликсович. – Балк с досадою махнул рукой. – В связи с исчезновением Распутина. Вы думаете, мне интересно приезжать к вам с таким делом?

– Думаю, что нет.

– К сожалению, Феликс Феликсович, у меня прямой приказ императрицы.

– Я женат на Ирине Романовой… Жена моя, как вам известно, принадлежит к царствующей фамилии. А производить обыск у членов царствующей фамилии можно только с распоряжения государя, и больше никого.

– Согласен. – Балк наклонил голову, улыбнулся грустно. – Но я, князь, солдат.

– Распоряжения Николая Александровича у вас нет?

– Нет.

– Тогда вам вряд ли удастся произвести обыск. А потом, вы что, сами собираетесь его делать? Лично? – В голосе Юсупова зазвенели льдинки.

– Конечно же нет, князь. Но прежде чем к вам приедут с… – Балк замялся, он никак не мог произнести слово «обыск», язык прилипал у него к нёбу, помотал рукой болезненно, словно обжегся о раскаленный металл. – В общем, предварительно… – Он глянул оценивающе на своих спутников, что-то прикинул про себя и закончил фразу: – Мы решили предварительно переговорить с вами.

Колесо закрутилось. Самым опасным из прибывших был генерал Глобачев, человек умный, с острым языком, злой и, как знал Юсупов, преданный «старцу».

– Ничего больше, кроме того, что я сообщил генералу Григорьеву, я сообщить не могу, – ровно и сухо, с тонкими льдинками, позванивающими в голосе, проговорил Юсупов, – могу лишь повторить сказанное.

– Не нужно, – мягко произнес Балк, – Григорьев мне все подробно доложил…

Через несколько минут гости уехали. Уехали ни с чем. Но колесо не остановилось, оно продолжало крутиться, и с этой минуты, может быть, даже быстрее, чем прежде. Юсупов проводил гостей взглядом из окна, проследил, как они садились в автомобили, каждый в свой, – на набережной выстроилась длинная вереница машин, целый выезд, как на царский бал, – потом вызвал к себе эфиопа – человека, который никого в Питере, кроме хозяина – князя Юсупова, не знал, приказал ему вновь вылизать дворец. Так, чтобы даже старого воздуха не осталось, не то что соринки, отлетевшей от чужой подошвы. Когда же эфиоп удивленно глянул на него, пояснил:

– Поскольку шила в мешке не утаишь, то знай правду: сегодня ночью мы в подвале убили Распутина. – По взгляду эфиопа Юсупов понял, что тот ничего не слышал и вообще не знает, кто такой Распутин, но объяснять ничего не стал. – Надо сделать так, чтобы ни одна собака, которая появится здесь, даже унюхать ничего не смогла… не то чтобы чего-то найти… Хорошо, Ибрагим?

– Хорошо, хозяин, – сказал эфиоп и исчез.

В том, что эфиоп сделает все, как надо, Юсупов не сомневался. Придя к себе в кабинет, князь сел писать письмо царице – довольно сухое, с нотками обиды и некоторой долей высокомерия, которое мог позволить себе только очень богатый человек по отношению к менее богатому: ведь и императрица, и сам государь, и вообще все Романовы, вместе взятые, были беднее Юсуповых.

В письме он просил принять его – с тем, чтобы он мог лично объяснить императрице происшедшее.

Императрица отказалась принять Юсупова, вместо этого во дворец на Мойке позвонила Вырубова, сообщила, что государыня заболела и находится в постели. Голос Вырубовой был сухой, совершенно бесцветный, далекий, словно бы они с Юсуповым были едва-едва знакомы. Все стало понятно. Юсупов грустно усмехнулся, позвонил великому князю Дмитрию Павловичу.

– Они начинают искать труп, будут стараться изо всех сил, – сказал он, – бросят на это дело лучших сыщиков России.

– Пусть ищут сколько угодно, Феликс, – спокойно отозвался на сообщение великий князь. – Нева – река бурная, течение в ней стремительное, напор такой, что пальцы оторвать может. Думаю, что Распутин уже кормит рыб где-нибудь в Маркизовой Луже. Свидетелей нет. Сторож, который мог бы все увидеть, ничего не видел – спал мертвецки. Гришкину роскошную шубу, по которой можно было бы найти тех, кто отправил великого мерзопакостника в далекое морское плавание, никто из нас себе не присвоил. Концов нет. Все концы, дорогой Феликс, в воде. – Великий князь аккуратно хохотнул в кулак, ему нравилась присказка насчет «концов» и «воды». – Дело сделано, и – концы в воду.

– Да, концы в воде, но надо быть готовым ко всему, – сказал Феликс. – Слухи об убийстве Распутина не на шутку взбудоражили Петроград.

– Это естественно.

– Надо бы, пожалуй, всем собраться вновь и выработать общую линию поведения, – предложил Юсупов, – а потом уходить, как степняки, на конях в разные стороны… Я, например, собираюсь поехать в Крым к Ирине.

– Я завтра уезжаю в Ставку, Пуришкевич же, насколько я слышал, собирается с санитарным поездом на фронт.

– Когда?

– Завтра.

– Раз так, то надо немедленно разыскать Пуришкевича, – сказал Юсупов.

– Я, пожалуй, тоже отправлю записку императрице. – Великий князь выдержал паузу. – Пусть моя цидулка находится у нее.

– Не советую. Никакие объяснения не будут приняты. Императрица всегда считала и продолжает считать Распутина святым, поэтому любой, кто вздумает поднять на него руку, должен быть наказан. Такова женская логика императрицы.

Едва Юсупов закончил разговор, как пришел Сухотин, подтянутый, с медлительными движениями – недавнее ранение сказывалось, – со спокойным, чуть угрюмым взглядом.

– Я пришел попрощаться, ваше высокопревосходительство, – сказал Сухотин. – Я возвращаюсь на фронт.

Таким образом, разъезжались все участники заговора: великий князь, Юсупов, Пуришкевич, Сухотин: Лазоверт как главный врач санитарного поезда отбывал на фронт вместе с Пуришкевичем.

– Капитан, – сказал Сухотину Юсупов, – у меня к вам просьба – разыщите Пуришкевича и доставьте его сюда. Нам надо срочно посовещаться, как вести себя дальше, иначе нас, как куропаток, возьмут каждого по отдельности в словесные силки и поймают на разнице показаний.

– Да, по Петрограду идет большой шум. Народу уже точно известно, что Распутина утопили. По всему городу бегают бабы с ведрами, хотят набрать святой воды. Только не знают, откуда – из Невы ли, из Фонтанки либо же из Малой Невки с Мойкой…

– Адрес, капитан, можете давать смело. Пусть хоть всю воду вычерпают из Невы, река от этого не оскудеет.

– Намек понял. – Капитан скупо улыбнулся и уехал за Пуришкевичем.

Юсупов остался в кабинете один. В конце концов, они сделали первый шаг, спасли трон от Распутина и его шайки и вместе с троном, надо полагать, оберегли Россию от потрясений… Главное сейчас – переждать поднимающийся шум. Распутина уже нет, и он не вернется – дело сделано! – и с этим надо было считаться и императрице, и Вырубовой, и самому государю, и всей России, кто бы как бы к «старцу» ни относился.

Совещание состоялось во дворце Дмитрия Павловича. Юсупов рассказал о визитах официальных лиц в его дом, о том, что он сообщил генералу Григорьеву, что написал в послании к царице и что он говорил питерскому градоначальнику Балку, затем коротко высказались Пуришкевич и Сухотин (Лазоверта не было, он готовил к отправке поезд), Лазоверта брал на себя Пуришкевич, итоги подвел великий князь.

Было решено действовать по схеме, предложенной Юсуповым, и всем говорить только то, что он уже сообщил Балку, Глобачеву, Григорьеву и другим.

Пуришкевич с досадой мял рукой мясистый, гладкий, как бильярдный шар, затылок:

– Эх, дал же я маху с этим городовым! Слишком уж я с ним разоткровенничался, понадеялся на его порядочность… А какая порядочность может быть у полицейского? Нервы подвели меня, нервы…

– Не убивайтесь, Владимир Митрофанович, – успокаивал его великий князь, – что сделано, то сделано. Теперь надо танцевать от печки, которую мы сообща сложили, и говорить только то, что мы решили сказать.

Поздним вечером, в темноте и вое снеговых хвостов, санитарный поезд Пуришкевича отбыл на фронт. Феликс Юсупов и великий князь Дмитрий Павлович остались в Петрограде. Уезжать они решили вместе, в один день: Юсупов, как и собирался, к жене в Крым, Дмитрий Павлович – в Ставку.

Телефонные звонки раздавались во дворце Юсупова до трех часов ночи, многие из тех, кто тревожил князя, даже не думали, что звонить в такую пору уже неприлично, – предлагали свою помощь, кров, защиту, деньги, спрашивали о деталях убийства, на что усталый, издерганный князь неизменно отвечал:

– Помилуйте, какой Распутин? Какое убийство? Вполне возможно, что Распутин убит, но я к этому не имею никакого отношения. Я вообще слышал другую версию: Распутин убит в драке с цыганами – полоснули ножом по горлу, а труп закопали в подвале.

В конце концов звонки ему надоели, и он перерезал ножом телефонный провод.

Слишком много людей оказалось посвященными в убийство Распутина. Как ни пытался Юсупов увести молву в другую сторону – не удалось: все обязательно возвращалось к нему и к великому князю Дмитрию Павловичу.

Днем, готовясь к отъезду в Крым, Юсупов неожиданно увидел, что перед дворцом хлопнулся на колени мужик в новеньких валенках и добротном, на меху, обтянутом прочной «чертовой кожей» зипуне и начал молиться. Молился мужик азартно, с размахом, энергично плюхаясь лбом в снег – так, что во все стороны только ошметки летели. Юсупов послал одного из слуг узнать, что произошло с мужиком.

Слуга вернулся с веселым лицом.

– Ну? – спросил князь.

– Это он вам молится, ваше сиятельство, – сообщил слуга, – благодарит за то, что освободили Россию от Распутина.

– Этого еще не хватало. – Юсупов нахмурился, но в душе был доволен – он становился народным героем.

Через полчаса этот слуга снова зашел в кабинет Юсупова.

– Звонит директор Путиловского завода, – сообщил он.

Перерезанный провод телефона уже был восстановлен.

– Что ему от меня надо? – спросил Юсупов.

– Предлагает установить у дворца круглосуточную охрану из рабочих. Считает, что на вас обязательно будет совершено покушение.

– Из-за того, что я якобы убил Распутина?

– Да.

– Чушь! Никакой охраны не надо!

События развивались стремительно, колесо раскручивало свои обороты, под его тяжесть попадали очень многие люди. Юсупов почувствовал, что так просто покинуть Петроград и уехать в Крым ему не удастся. Через час позвонили сами рабочие – вначале с Путиловского, а потом с Обуховского заводов, сообщили, что они приняли постановление взять дворец князя под охрану. Юсупов был непреклонен:

– Чушь! Никакого Распутина я не убивал, и никакие покушения мне не грозят!

Но чувствовал он себя неуютно. Около дворца действительно начали крутиться какие-то подозрительные личности в бекешах с поднятыми воротниками и оттопыренными карманами. Юсупов, увидев одного из них, насторожился:

– Кто это?

– Говорят, что присланы министром внутренних дел Протопоповым для вашей охраны.

– А ну-ка, братцы, возьмите-ка оружие да проверьте у этих молодцов документы, – скомандовал Юсупов слугам.

Документов у подозрительных дядьков в бекешах не оказалось. Юсупов приказал слугам оружие из рук уже не выпускать – все происходящее ему не нравилось.

В Крым он отъезжал не один – с Ириниными братьями <cм. Комментарии, – Стр. 587…с Ириниными братьями…>, великими князьями Андреем, Федором и Никитой. Никиту сопровождал воспитатель, англичанин Стюарт, высокий, молчаливый, лысый, красноглазый, ничего не соображающий в том, что происходит в России. Самого Юсупова решил проводить его давний, еще по учебе в Лондоне, товарищ, английский офицер Освальд Райнер – человек преданный, искренний, посвященный в детали заговора…

Да, слишком многие знали о том, что произошло, – знали пофамильно участников, детали убийства и даже место, где был сброшен в Неву труп «старца»… Надо было быстрее уносить ноги из взбудораженного города.

Ужинали в тот день поздно, при свечах, в каком-то угнетенном состоянии. Лишь один Райнер пытался развеселить Феликса, но это ему не удавалось, и Освальд, видя тщетность своих попыток, также умолк. Великий князь Дмитрий Павлович отбывал на фронт, в Ставку, через несколько часов.

На вокзал поехали в двух автомобилях, с предосторожностями и револьверами, засунутыми в карманы: телефонные звонки, особенно с заводов, вывели Феликса из себя, он начал нервничать, тревога, поселившаяся в нем, нарастала, клубень пустил свои длинные корни – Юсупов в машине то расстегивал, то застегивал крючки на стоячем воротнике своего кителя, сжимал зубы. Пальцы у него дрожали.

Молодой князь Федор сочувственно стиснул ему руку:

– Феликс, Феликс, поспокойнее, дружище! Все перемелется – мука будет.

– Твоими бы устами да мед, Федь, пить. – Юсупов почувствовал, как у него поспокойнело, сделалось невозмутимым, твердым, лицо.

Николаевский вокзал был ярко, будто в праздник, освещен, на заснеженной площади толпился безмятежный, приготовившийся к путешествию люд, громко кричали несколько человек с лотками, расхваливая свой товар – шаньги с картошкой, ватрушки с творогом, пирожки с ливером.

Пирожки с ливером есть было опасно – неизвестно, что за ливер был в них положен.

– Похоже, что меня сейчас арестуют, – неожиданно проговорил Юсупов.

– С чего ты взял? – спросил Райнер.

– А видишь, сколько полиции набежало? На этом вокзале никогда не было столько полиции.

– Спокойно, Феликс. – Князь Федор снова стиснул руку Юсупову. – Ты ведь знаешь, что приказ о твоем аресте может отдать только государь, а государя в городе сейчас нет.

– Но императрица Александра Федоровна – это тоже немало, она какое угодно может отдать распоряжение, и не поморщится.

Юсупов был прав. Едва он вышел из автомобиля, как к нему приблизился молодой жандармский полковник и, явно стесняясь миссии, на него возложенной, что-то невнятно, глухо, глотая слова, пробубнил на ухо.

– Погромче, полковник, – попросил Юсупов, – ничего не слышно.

Тот вытянулся, словно бы находился на параде, и произнес четко, сожалея о том, что ему приходится говорить:

– По приказанию ее величества императрицы Александры Федоровны выезд из Петрограда вам, князь, запрещен. Вы должны вернуться обратно во дворец и оставаться там до особых распоряжений.

– Ну, что я говорил, Освальд? – обратился Юсупов к Райнеру. Тот недоуменно приподнял плечи.

– Скажите, полковник, государь вернулся из Ставки? – спросил Юсупов у жандарма.

– Нет.

Хоть и были все готовы к аресту Феликса Юсупова, для спутников это было все-таки неожиданно, горячий князь Федор начал даже размахивать кулаками перед лицом полковника, но Юсупов остановил его:

– Не горячись, Федя! Полковник-то здесь при чем?

Этот жандарм в голубой шинели действительно был ни при чем.

Поезд ушел на юг без Юсупова. С Феликсом остались князья Федор и Андрей, князь же Никита – еще маленький для того, чтобы играть во взрослые игры, – отправился на юг со своим дядькой-воспитателем, молчаливым красноглазым Стюартом.

Пока ехали на машине обратно, князь Федор все сдавливал Юсупову руку:

– Феликс, не беспокойся, все будет в порядке. Держись спокойно!

Юсупов, надо отдать ему должное, был спокоен, чего нельзя было сказать о Федоре, князь Федор вел себя так, будто арестовали его, а не Юсупова.

Великого князя Дмитрия Павловича так же, как и Юсупова, задержали в Петрограде, а утром пришло распоряжение и о его аресте. Собственно, этот арест, как и арест Юсупова, не был похож на те аресты, что привыкла видеть широкая публика, когда задержанного в наручниках, с перекошенным лицом, волокут по улице жандармы: Дмитрию Павловичу поступило распоряжение от командующего главной квартирой царя генерала Максимовича – никуда не отлучаться из Питера, и все. Но и этого было достаточно.

Обстановка накалялась. Газеты пока молчали. О том, что убит Гришка Распутин, прошли лишь крохотные сообщения, да и то в некоторых изданиях, в двух или в трех, – из-за ответов Пуришкевича и последующих поправок Юсупова, которые стали известны, было указано, что «убита какая-то собака».

Императрица Александра Федоровна, отдав распоряжение об аресте великого князя и Юсупова, превысила свои полномочия. Такое распоряжение мог отдать только государь. А государь в это время находился на фронте, в Ставке, и все происходящее в Питере доносилось до него лишь как далекое эхо.

Сказывают, что весть об убийстве Распутина он принял со странно веселой, облегченной улыбкой, настроение у него, как было подмечено очевидцами, сделалось приподнятым, и эта приподнятость не покидала его до самого отъезда в Петроград.

Он вообще отходил, преображался в Ставке, на фронте, вдали от своего царскосельского окружения, нудных рассуждений и жалоб Александры Федоровны; будучи человеком очень семейным, домашним, он в последние годы тяготился домом, Александра Федоровна допекала, добивала его, она и в этот раз из-за убийства «какой-то собаки» поспешила вызвать мужа с фронта в Петроград, хотя царю как Верховному главнокомандующему надо было сидеть на фронте – дела там шли очень неважно.

Юсупов перебрался в Сергиевский дворец к великому князю Дмитрию Павловичу – вдвоем, за коньяком и вкусной едой, было веселее коротать время. О том, что царица изменит свое решение до приезда Николая Второго, и не было речи.

В Сергиевский дворец позвонила Муня Головина, подозвала к телефону Феликса Юсупова. Захлебывающимся, истончившимся от слез голосом она сообщила, что Петроград считает убийцами Распутина его и великого князя Дмитрия Павловича, но она не верит этим гнусным слухам и советует Юсупову с Дмитрием Павловичем быть поосторожнее – на них готовится покушение.

– Это Рубинштейн с Минусом стараются, – услышав о покушении, мрачно проговорил Дмитрий Павлович, – это их проделки…

– Чьи бы это проделки ни были, а приготовиться к приему незваных гостей надо.

– Пусть лезут… Пусть даже предпримут лобовую атаку дворца – встретим достойно. Они еще не знают, сколько у меня здесь оружия.

– Меня о покушении предупредили еще вчера, – сказал Юсупов. – Звонили рабочие с Путиловского и Обуховского заводов, предлагали свою охрану.

– Они и сюда будут звонить, вот увидишь.

– Может, принять предложение?

– Обойдемся своими силами, – сказал великий князь, – я не думаю, что покушающиеся будут вооружены пулеметами и гранатами. А от наганов мы отобьемся.

Ночь была беспокойной. Около Сергиевского дворца появилось полтора десятка человек в бекешах с поднятыми воротниками, очень похожих на тех, что заявились вчера ко дворцу Юсупова. Вышедший к бекешам лакей спросил громко, генеральским голосом:

– Кто такие?

– Да вот присланы охранять вас. Кабы чего не случилось…

– Документы! – потребовал лакей.

Документов у «охранников» не оказалось. Все, как и в случае с охраной дворца на Мойке. И что это за «охранники», стало ясно, и то, почему они стараются передвигаться крадучись, почти не скрипя снегом, и отчего не вынимают рук из карманов. Из-за спины лакея выдвинулось несколько слуг с пистолетами, и «охранники» поспешили убраться.

Через полминуты они растворились в ночи, словно бы их и не было.

А труп Распутина продолжали искать, к этому действительно были подключены лучшие сыщики России.


Первая находка, которая была приобщена к только что начатому уголовному делу, свидетельствовала, что Распутин действительно отправился «кормить рыб», – это была «калоша № 11 черного цвета, покрытая пятнами свежей крови», но, распутинская это была галоша или нет, возник спор. Никто точно не мог подтвердить, что это его галоша, даже шустрая зареванная Дуняшка – «вроде бы его бота и вроде бы не его…». Нашли галошу на льду под Петровским мостом – примерзла к краю полыньи: видать, когда бросали с моста в темноте, – промахнулись.

Сторож по фамилии Кузьмин, дежуривший на мосту в ночь с шестнадцатого на семнадцатое декабря, толком ничего сказать не мог. По его словам, мост пересекали лишь редкие машины, и все, никто не останавливался, а уж насчет того, что кто-то кого-то ухлопал и тело сбросил с моста в дымную черную промоину, сторож ничего не знал и только разводил руки в стороны:

– Сочиняете вы все!

– Как «сочиняем»?! – рявкнул на него генерал Глобачев, которому было поручено руководить поисками Распутина. – А окровавленная галоша откуда?

– Да мало ли откуда, ваше высокопревосходительство? Кто-нибудь из окна автомобиля выбросил. Решил надо мною, стариком, поиздеваться.

Весь мост был основательно исчеркан следами автомобильных шин – причем многие из них подходили прямо к самым перилам, очень близко, и сориентироваться по отпечаткам колес было невозможно.

Следом был найден обрывок рогожи с пятнами крови. Обрывок этот конечно же не имел никакого отношения к убийству Распутина – во дворце Юсупова даже не знали, что такое рогожа, но тем не менее клок рогожи тоже приобщили к числу вещественных доказательств. Один из наиболее дотошных следователей (а их набралась целая рота, вагон и маленькая тележка, не говоря уже об особо важных персонах – «высших чинах Министерства юстиции с министром во главе, прокуроре Петроградской судебной палаты, товарище прокурора, следователе по особо важным делам и представителе Министерства внутренних дел» – крупных государственных чиновниках, для которых не было ничего важнее, чем поиски Гришкиного тела, собралось еще больше) обратил внимание, что снег на перилах справа, в центре моста, «был сметен начисто, – стало быть, его сгребли чем-то тяжелым, например, телом, которое старались перекинуть через перила».

– Вывод отсюда следующий, – сказал дотошный следователь генералу Глобачеву – фамилию этого следователя история для потомков не сохранила, но о нем впоследствии (так же безымянно) написал князь Юсупов, – Распутин был убит здесь, на самом мосту, тело его некоторое время лежало на перилах, а потом было сброшено вниз. – Следователь перегнулся и посмотрел в далекую черную муть промоины.

Глобачев тоже перегнулся, глянул в дымный проран, и у него задергалась правая щека.

– Ну что ж, может быть, – проговорил он неуверенно. – А рогожа?

– Что «рогожа»? Рогожа вообще приплыла сюда сама по себе. К Распутину она не имеет никакого отношения. – В этом дотошный следователь был прав.

– Ясно. Водолазов сюда! – скомандовал Глобачев.

Через полчаса в стылую, такую стылую, что один вид ее вызывал стук на зубах, воду Невы стали спускаться водолазы.

Водолазы работали героически: провели под водой два с половиной часа, нашли на невском дне массу всяких вещей, даже ствол от старой пушки и полуразложившуюся, около которой кормились сомы, корову, но тело Распутина не нашли.

– Где же он? – обеспокоенно начал расспрашивать водолазов Глобачев.

– Здесь очень сильное течение, ваше высокопревосходительство, – стуча зубами, отвечали водолазы, – тело отнесло далеко вниз, может быть, даже уволокло в море…

Глобачев постучал ногою о ногу, потом перчатками потер уши – мороз прижимал, над горизонтом появилась красная полоса неземного стылого света – верный признак того, что наступают затяжные холода.

– В море, говорите, уплыл?

– В море, ваше высокопревосходительство.

Глобачев с сомнением покачал головой, вид у него сделался задумчивым, и он приказал прочистить питерские улицы и исследовать городской снег.

– Зачем, ваше высокопревосходительство? – поинтересовался дотошный следователь.

– А затем, чтобы доказать: ваша версия неверна, господин хороший… Распутина убили в городе и привезли сюда, на Петровский мост. Тело, естественно, кровоточило. Должна остаться кровяная дорожка. Не может быть, чтобы ничего, никаких следов не осталось. Нет такого преступления, которое не имело бы следов. – Глобачев назидательно поднял указательный палец.

Но поиски следов крови на забрызганном петроградском снегу ничего не дали.

– Куда же он делся? – с тоской пробормотал Глобачев: на него давило собственное начальство, прессовало Царское Село, следствием интересовался сам государь, только что вернувшийся с фронта, разные влиятельные старухи типа бабки Головиной, банкиры и фабриканты, готовые отвалить вагон золота, чтобы был найден труп «дорогого Григория Ефимовича», – в общем, было от чего кручиниться бравому жандармскому генералу.

На Петровском мосту было выставлено несколько полицейских постов, полынью обнесли веревкой с красными флажками, а министр внутренних дел Протопопов поехал к царю с «фантастическим прожектом»: ломать лед от Петровского моста до Кронштадта, по рисункам течения, – и искать «старца» в ледовых проломах.

Царь на это не пошел – слишком дорого было, но усердие Протопопова оценил, угостив его папироской из своего портсигара.

– Продолжайте искать! – сказал он Протопопову.

На невский лед тем временем потянулись люди – какие-то увечные старики, награжденные медалями за русско-турецкую кампанию и изгнание янычар с Шипки, хромоногие старухи с бидонами, купеческого вида дамочки со стеклянными банками, дворники и мастеровые люди, каждый со своей емкостью, чтобы зачерпнуть студеной невской водицы, ставшей, судя по слухам, святой: раз в ней утопили «старца» – значит, она святая.

– Этого еще не хватало! – не выдержав, плюнул Юсупов. – Обычную собаку обращают в святого! Тьфу!

– А ведь действительно могут объявить Гришку святым! – изумленно воскликнул Дмитрий Павлович.

Они так и продолжали вдвоем сидеть в Сергиевском дворце. Им уже сообщили, что царь, приехавший с фронта в приподнятом настроении, решительным шагом вошел в спальню Александры Федоровны, вышел же оттуда с побитым видом, на подгибающихся отчего-то ногах.

Через час своим указом он утвердил распоряжение царицы об аресте Юсупова и великого князя Дмитрия Павловича. Известного думского оратора Пуришкевича он трогать не стал – побоялся.

– Не думаю, чтобы Гришка стал святым. – Взгляд Юсупова потвердел, он отвел глаза в сторону, глянул на улицу, потом неожиданно зажмурился. – Неужели и с этим еще придется бороться?

– Русский человек – дурак, – зло произнес Дмитрий Павлович, – я сам русский, по себе это знаю. Примет один раз неверное решение, а потом мается половину жизни.

– Не обобщайте, Дмитрий Павлович, русский человек – это умный человек, но у русских людей, как у всяких других, среди умных попадаются умники, вот они всю картину и портят, потому что каждый умник – это наполовину дурак. Вот эти-то люди все и портят.


Шло время, а тело убитого Распутина так и не было найдено.

Морозы продолжали давить, невский лед сделался каменным, его ни пешней, ни ломом взять было невозможно.

На то, что Распутин где-то отсиделся, скоротал время под подолом у цыганки или какой-нибудь блудливой баронессы – и такая версия была, – надежд у Царского Села не осталось. Иногда оттуда доносился жалобный бабий вой. Воющих голосов было два – государыни и Вырубовой.

Генерал Глобачев продолжал искать Гришкино тело, прочесывал петроградские улицы и морги, свирепствовал в цыганских притонах, надеясь все-таки найти там следы «старца», сантиметр за сантиметром обследовал лед Невы, продвигаясь от Петровского моста вниз, – и мрачнел лицом, ярился, когда к нему приставали с вопросом, будет ли найден Распутин.

Нашли Распутина случайно, совсем не там, где он должен был бы находиться, – строптивое течение сильной реки отнесло его в сторону, швырнуло на приглубую косу всего метрах в тридцати от моста, и там «старец», попав в некую подледную воронку-заводь, покрутился в течении немного и примерз спиной к изнанке ледяного свода.

Один из городовых, чистивший лед пешней, отошел в сторону по малой нужде, чтобы не пачкать «поле действия» своими брызгами, и неожиданно увидел торчащий из-под снежной налипи кусок шубы – Распутин таким образом умудрился подать о себе знать. Похмыкав и покривив намерзший, переставший повиноваться рот, городовой поработал немного пешней, освобождая кусок ткани, потом подергал мех. Тот не поддался, вмерз в лед мертво. Тогда городовой решил вырвать его – и опять не тут-то было: невская сталь прочно держала чью-то тайну.

– Чи Распутин, чи не Распутин? – крутил городовой круглой головой, опасаясь тревожить начальство, но потом все-таки решил, что потревожить надо, и выкрикнул зычно, сметая мощным дыханием крупку со льда: – Ваше высбродь!

– Це-це-це! – обрадованно зацокал языком примчавшийся из-под моста Глобачев.

Следом за ним поспешали еще полтора десятка разных важных чинов в теплых шинелях с меховыми воротниками, в папахах. Городовой разом оробел, язык перестал слушаться его, глаза выкатились из орбит.

– Смотри, служивый, зенки себе не обморозь, – предупредил его генерал Курлов, старый дружок Распутина и Белецкого, неожиданно, сделавшийся трогательно-заботливым: Курлов как крупный эмвэдэшный чин вместе с Глобачевым отвечал за поиски тела «старца».

– Рубите лед! – приказал Глобачев городовым.

Те заработали ломами, пешнями так, что в воздухе повисла хрустящая алмазная пыль. Место это оказалось мелким, течение наволакивало, сбрасывало сюда ил, много ила, и Распутин лежал в этом иле, как на мягкой постели, сверху он обмерз льдом – слой льда был толстым, безобразным, сквозь прозрачные натеки проглядывало страшное лицо «старца» с изуродованным лбом, сбитым набок носом, вывернутым наизнанку одним глазом, с черными сгустками крови, приставшими к бороде.

– Вырубай, вырубай его вместе со льдом, – суетился Глобачев, – и поосторожнее, ребята!

– Что, думаешь, он живой? – спросил у Глобачева Курлов и, не выдержав, захохотал.

– А кто его знает! – Глобачев опасливо зыркнул глазами на впаянного в лед Распутина. – Этот дядя все может придумать.

– Дядя… Что верно, то верно, всем нам он – дядя. Слышал бы Ефимыч наши речи!

Городовые работали так энергично и азартно, что Глобачев распорядился налить им по стакану водки. Прямо здесь же, на невском льду. А на закуску выдать по прянику. Другой еды в здешних «полевых» условиях не оказалось. Но ничего, городовые не обиделись – водка хорошо пошла и под пряник. Городовые заметно повеселели.

Оживление этих людей можно было понять: для них началась «холодная вахта» – бесконечные пляски, чтобы согреться, на насквозь продуваемом невском льду, опасения за собственное здоровье (несколько жандармов получили морозные ожоги), еда всухомятку и рявканье начальства оставались позади.

А для начальства все еще было впереди. Впереди были неприятности. Дело об убийстве «старца» необходимо было тщательно расследовать, а оно могло затронуть многих могущественных людей.

Обрубленную глыбу льда с вмерзшим в нее Распутиным долго не могли поднять из воды – слишком тяжела оказалась, зар-раза, – несколько сот килограммов, поэтому обкалывать ее пришлось в дымной проруби.

– Осторожнее, ребята, рожу Ефимычу не повредите, – просил Курлов.

– Да куда уж повреждать, вашвысбродь, – отвечали городовые Курлову, – от портрета и так остались одни воспоминания. Если только глаза, но и они уже вытекли. Вашему Ефимычу уже ничего не страшно.

– Все равно, – просил Курлов.

– Выполняйте что приказано! – рявкал на городовых Глобачев.

Наконец увертливую глыбу льда обхватили несколькими прочными канатами и выволокли из воды, на льду ее обмотали веревками и потащили к берегу, к недалекому деревянному сараю. Там осторожно обкололи лед и отпрянули опасливо от «старца» – слишком уж страшен он был: висок проломлен, и в проломе застыло что-то розовое, кудрявое – мозги ли, сукровица ли, из красно-черной мешанины выглядывали сахарно-белые осколки костей, волосы в нескольких местах были выдраны вместе с кожей, висели на клочках – видно, Распутин ударился о край промоины, когда его сбросили с высокого пролета, борода была насквозь пропитана кровью, одна рука была свободна от веревок – видать, «старец» умудрился выдрать ее из веревок, хотел уцепиться за что-то, но…

– Слушай, а в воду он был сброшен живым, – удивленно проговорил Курлов.

– С чего ты взял? – спросил Глобачев.

– Во-первых, рука освобождена от веревок, во-вторых, пальцы сжаты в щепоть, словно для молитвы. Это он сделал уже в воде.

– У тебя водка есть?

– Есть бутылка «Смирновской», у адъютанта… А что?

– Давай выпьем.

– Что, хочешь Ефимыча помянуть?

– Мне он никто, чтобы его поминать. – Глобачев, морщась, покосился на труп Распутина, из-под которого в жарко натопленном четырьмя походными буржуйками сарае потекла уже красная струйка. – Просто противно… Хотя охранял я его честно, не давал, чтобы прикончили ножом где-нибудь на улице. – Глобачев вздохнул, потянулся изо всей силы, так, что захрустели кости. – Выпить хочется! Да и начальства сейчас сюда полным-полно прикатит… Померзли бы они с наше на льду!

– А где твоя водка?

– Городовым скормил.

Через три минуты адъютант принес из автомобиля бутылку «Смирновской», в жарком воздухе сарая она мигом запотела. Глобачев вновь покосился на Распутина:

– А он здесь не протухнет?

– Сейчас вырубим печки-буржуйки, и тут вновь станет холодно, как в преисподней.

– Не люблю покойницкие, – сказал Глобачев и, отвернувшись от Распутина, потянулся к своему стакану водки.

Залпом выпил, приблизился к крохотному хлипкому оконцу, врезанному в стенку сарая, глянул в него, прищурясь, и передернул плечами: на угрюмом низком небе возникла ржавая холодная полоса – наступившие затяжные холода обещали быть не просто затяжными и не просто лютыми: того, что ожидалось в ближайшее время, здешняя земля еще не знала.

До конца 1916 года оставалось всего ничего, несколько дней, наступал год 1917-й, исторический, и каким он будет, этот наступающий год, не ведал пока никто, хотя приближение его вызывало у многих некую щемящую пустоту в душе, тяжесть и странную затяжную тоску, будто была проиграна в карты собственная жизнь.

Перед сараем, погромыхивая парящим мотором, остановился один автомобиль, за ним второй, потом третий – «на свидание» к Распутину приехали сильные мира сего. Глобачев вздохнул и отвернулся от оконца, кинул стакан под стол, чтобы приехавшие не видели его, потом одернул на себе шинель и шагнул к двери встречать гостей.

…Вот и вся история про то, как жил, как грешил и как умер Григорий Распутин.

Впрочем, не вся…

У этой истории есть эпилог. И вообще, какая история может быть без эпилога?
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А ведь великий князь Дмитрий Павлович был прав – из Распутина чуть не сделали святого. И только то, что в легких «старца» оказалась вода, не позволило его покровителям в высоких церковных чинах объявить «убиенного великомученика Григория» святым.

Хорош был бы русский святой, за которым тянулась такая дурная слава, – и развратник он, и пьяница, и вор, но этого не произошло. По православным канонам утопленник никак не может быть святым.

Когда приготовились к вскрытию – все в том же деревянном сарае, одиноко стоявшем на замершем берегу Невы, – из Царского Села поступило запоздалое распоряжение императрицы: «Тело не вскрывать!»

– Дура! – рявкнул Курлов. – Это же уголовное дело, а всякое уголовное дело должно иметь доказательства. Может, это вовсе и не Гришка! Продолжайте вскрытие! – Но в следующую секунду раздалось новое рявканье его же: – Отставить вскрытие!

Тело Распутина перевезли в мрачный Чесменский замок Екатерининской эпохи по прозванию «Кекерекексинен», где располагалась старческая богадельня, и вскрытие производилось там.

Труп «старца» при перевозке снова замерз, сделался каленым, как камень, поэтому часовню замка, где располагалась покойницкая, пришлось нагреть, как баню, – иначе бы Гришка вряд ли оттаял.

Когда тело вскрыли и в легких обнаружили воду, Курлов мрачно проговорил:

– Теперь понятно, почему наша императрица противилась вскрытию.

– Почему? – довольно наивно спросил профессор судебной медицины Косоротов.

– Разве непонятно, профессор?

Щеки Косоротова вспыхнули молодо, краска залила ему даже лоб.

– Все понятно, генерал, – сказал Косоротов. – А чтобы никто никогда не выступал больше с бредовыми идеями, мы специально зарисуем в нашем протоколе, что покойный был сброшен в воду живым и дышал водой. После этого святым ему не бывать уже никогда.

– Да, это самое лучшее – зафиксировать правду в бумагах, – согласился с профессором Курлов.

Что и было сделано.

Симанович не замедлил пустить слух по Петрограду, что тело «старца» нашел он.

Вот что Арон написал по этому поводу в своем дневнике: «Было очень трудно найти то место, где тело Распутина было сброшено в воду. Но мой сын Семен нашел около моста галошу Распутина. Мы также заметили следы крови, которые вели к одной проруби. В полверсте от этого места мы нашли тело Распутина. Оно было сильно занесено снегом. По-видимому, Распутин выбрался из воды и потащился по льду, и только благодаря сильному морозу он погиб; шуба на нем была продырявлена в восьми местах. Его правая рука была развязана и приподнята, как бы для сотворения крестного знамени. Наверное, ему еще в автомобиле удалось освободиться от веревки, и в воду он был брошен живым…»

Уголовного дела об убийстве Распутина не существует, царь его уничтожил. Сам. Лично. Великий князь Дмитрий Павлович был отправлен на юг, на Персидский фронт, в распоряжение начальника тамошнего отряда генерала Баратова. Юсупову также было предписано покинуть Петроград и переместиться в Ракитное – родовое имение, расположенное в Курской губернии.

Расставались Дмитрий Павлович и Феликс Юсупов трогательно, как родные братья, оба всплакнули: ведь последние дни они провели вместе и успели здорово подружиться.

– Прощай, брат, – сказал один другому, стирая слезы с глаз.

– Прощай!

Они как чувствовали, что не увидятся очень долго.

Следующая встреча их произошла уже за границей.

Встретились они в эмигрантском Париже – Дмитрий Павлович, обвядший, растерявший блеск молодости и великосветский лоск, и Феликс Феликсович Юсупов, обнищавший, но живой и здоровый и – это было главное – с любимой женой Ириной; оба они – и Юсупов, и великий князь – смогли уйти от большевиков на Запад. Дмитрий Павлович оказался большим ловеласом, и его романы потрясали эмигрантский Париж.

Одним из самых затяжных и искрометных романов был роман с Коко Шанель <cм. Комментарии, – Стр. 601…роман с Коко…> – женщиной, по свидетельству людей, знавших ее, не очень красивой, но имевшей такой шарм и обаяние, что поклонников у нее было целое море. Великий же князь Дмитрий Павлович был одним из первых. Позже он переехал в Штаты, женился на богатой американке, наделил ее княжеским титулом и умер довольно молодым, заболев туберкулезом.

От брака у него остался сын, ныне превратившийся в респектабельного господина, который претендует на российский престол. Правда, что из этого выйдет – никому не ведомо. Престола-то нет.

Юсупов с Ириной дожили до глубокой старости, умерли бедняками, перебиваясь с воды на хлеб. Жили они, говорят, в каморке, которую всякий раз заливало, едва на улице начинался дождь, от холодной, падающей с потолка потоком воды они прикрывались газетами и зонтами.

Впрочем, кое-какие деньги перепадали бывшему богачу Юсупову и за границей. Иногда – немалые. Как я уже упоминал, он затеял суд с американской кинокомпанией, которая, сняв фильм об убийстве Распутина, кое-что перепутала. Процесс Юсупов выиграл и обогатился миллионом долларов. Но деньги не пошли князю на пользу.

Мне довелось бывать на русском кладбище в деревушке Сент-Женевьев де Буа, там Юсуповы лежат в одной могиле, блистательный Феликс и красавица Ирина…

Как сложилась судьба Арона Симановича, я, к сожалению, не знаю. О себе он написал в свое время, что благополучно ушел с белой армией на юг, потом переправился за границу (неплохо напоследок покутив в России и расправившись с Пуришкевичем, которого он считал личным врагом), а вот что было с ним за кордоном – не ведомо никому. Он растворился на Западе. Как и иеромонах Илиодор. Тот закончил свои дни, работая швейцаром в маленьком отеле.

От Распутина осталось завещание, написанное под контролем юриста Аронсона, оно – удивительное. Симанович переслал его в Царское Село. И хотя есть сомнения в том, что оно подлинное (то, к чему прикладывал руку Симанович, надо добрый десяток раз проверять, а потом столько же раз перепроверять, слишком уж многое он путал, а иногда просто откровенно врал), завещание это стоит того, чтобы его процитировать целиком:

«Дух Григория Ефимовича Распутина-Новых из села Покровского.

Я пишу и оставляю это письмо в Петербурге. Я предчувствую, что еще до первого января я уйду из жизни. Я хочу Русскому Народу, папе, русской маме, детям и Русской земле наказать, что им предпринять. Если меня убьют нанятые убийцы, русские крестьяне, мои братья, то тебе, русский царь, некого опасаться. Оставайся на твоем троне и царствуй. И ты, русский царь, не беспокойся о своих детях. Они еще сотни лет будут править Россией. Если же меня убьют бояре и дворяне и они прольют мою кровь, то их руки останутся замаранными моей кровью, и двадцать пять лет они не смогут отмыть свои руки. Они оставят Россию. Братья восстанут против братьев и будут убивать друг друга, и в течение двадцати пяти лет не будет в стране дворянства.

Русской земли царь, когда ты услышишь звон колоколов, сообщающий тебе о смерти Григория, то знай: если убийство совершили твои родственники, то ни один из твоей семьи, т. е. детей и родных, не проживет дольше двух лет. Их убьет русский народ. Я ухожу и чувствую в себе Божеское указание сказать русскому царю, как он должен жить после моего исчезновения. Ты должен подумать, все учесть и осторожно действовать. Ты должен заботиться о твоем спасении и сказать твоим родным, что я им заплатил моей жизнью. Меня убьют. Я уже не в живых. Молись, молись. Будь сильным. Заботься о твоем избранном роде.

Григорий».

Теперь об одном из самых активных убийц Распутина, метком стрелке Владимире Митрофановиче Пуришкевиче.

Симанович боялся его как огня и следил за всеми его передвижениями, засекал места, где тот появлялся. Там, где появлялся Пуришкевич, никогда не появлялся Симанович. Более того, Симанович время от времени получал от верных людей предупреждения, что Пуришкевич хочет прикончить его. Хотя, думаю, вряд ли это соответствовало действительности: слишком уж маленькой сошкой для Пуришкевича был Симанович. Ну кто он, Арон Симанович? Ловкий пройдоха, полуювелир-полуприказчик, кукла, которой играли другие люди – сильные, могущественные люди. А вот Пуришкевич для Симановича был крупной дичью, и Симанович достал его.

В 1920 году, находясь в Новороссийске, Пуришкевич заболел брюшным тифом и угодил в госпиталь. Как потом отметил в своей книжке Симанович, «врачебный персонал лазарета состоял исключительно из евреев, поэтому принятие в него Пуришкевича вызвало много толков.

Монархически настроенные сестры милосердия считали поэтому, вследствие его перехода на сторону революционеров при отречении царя (я сохраняю стиль Симановича, так что все претензии насчет языковых погрешностей – к нему, пожалуйста), изменником. В лазарете раздавались замечания, что не стоит о нем особенно заботиться».

Пуришкевич попал в обстановку, из которой ему надо было немедленно бежать, шансов выжить там у него не было ни одного. И все-таки Пуришкевич остался и выжил – организм у него, конечно, был могучий и быстро пошел на поправку.

Но выписаться из госпиталя ему не дали. Когда он уже готовился покинуть госпиталь, на прощание ему поднесли бокал шампанского – для того имелся какой-то незначительный повод: то ли годовщина взятия Бастилии, то ли день рождения старшей медсестры лазарета – не важно, в общем. Важно другое – после этого шампанского Пуришкевича не стало.

«Известие о его смерти я принял с большим облегчением», – написал Симанович и поставил на этой истории точку.

Печальна была судьба и многих распутинских выдвиженцев. Например, судьба Штюрмера. Управлял он российским хозяйством плохо, ничего путного для страны не сделал и вскоре был вынужден освободить свое кресло, а когда к власти пришло Временное правительство, был арестован. Обвинили его в том же, что и Вырубову, – в шпионаже в пользу Германии.

Подвела Штюрмера его фамилия – то ли немецкая, то ли еврейская, то ли австрийская; Штюрмеру же хотелось, чтобы фамилия у него была какая угодно, только не немецкая. В Петропавловской крепости ему стало плохо, он угодил в мужскую тюремную больницу, но лечение Штюрмеру не помогло, и тогда к следователю В. Соколову явилась жена бывшего премьера, Елизавета Владимировна, и попросила выпустить мужа под залог.

Денег настоящих в ходу уже не было – наступила пора Керенского и «керенок», которые печатали километрами, ценные бумаги (бывшие ценные бумаги) были еще в меньшем ходу, чем деньги, но тем не менее Елизавете Штюрмер удалось выкупить мужа под облигации. Она представила «100 билетов Государственного 5l/2 % Военного краткосрочного займа второго выпуска 1916 г., 3-й серии, за №№ 13130I – 131400, тысячерублевого достоинства каждый, и 30 билетов того же займа пятисотрублевого достоинства со срочными купонами на срок до 1 октября 1917 года – всего на 115 тысяч рублей», – за эти вот обесценившиеся бумажки Елизавета Штюрмер и выкупила мужа.

Но Штюрмер был уже плох. Через двадцать дней его не стало. Я сам держал в руках заключение, а точнее, протокол осмотра тела тюремными медиками, где черным по белому был засвидетельствован грустный факт – кончина бывшего премьера:

«Покойный лежит в палате № 9 на кровати, прикрытый одеялом, подбородок подвязан носовым платком. Кожные покровы бледны, лицо морщинисто, губы чисты, зубы сжаты, язык за зубами лежит свободно, глаза закрыты, зрачки равномерны, тело очень исхудало».

Из заключения следовало, что «смерть Штюрмера могла последовать от совокупности болезней, обозначенных в скорбном листе». А в скорбном листе – по-нашему, свидетельстве о смерти – было отмечено, что Штюрмер страдал «увеличением предстательной железы, задержкой мочи, воспалением мочевого пузыря» и так далее – набор был достаточный, чтобы без врачебной помощи отправиться на тот свет.

По-разному сложилась судьба и других героев этого романа. Печальная участь царской семьи известна – Григорий Распутин будто бы в воду глядел… Сам Николай Александрович был причислен зарубежной Православной церковью к лику святых, останки же царской семьи были найдены совсем недавно. Хотя, впрочем, споры о том, царской семье принадлежат эти останки или кому-то еще, идут до сих пор, череп царя был даже отправлен на тончайшую электронную экспертизу в Англию, и оттуда поступило заключение: «Это череп последнего российского императора».

Загадочной и сложной оказалась судьба фрейлины царицы, Анны Александровны Вырубовой, в девичестве Танеевой. Во-первых, на нее было незаслуженно вылито много грязи, но в этом потоке были и заслуженные обвинения. Слишком уж недобрую роль играла она в окружении царя, в разного рода сводничестве, в сближении семьи Романовых со «старцем», не будь этого – возможно, и судьба России сложилась бы по-иному. Но тем не менее Вырубова была, и что было ею сделано, то было сделано. Царская семья погибла, Россия, захлестнутая революцией, изломанная, растерзанная, поплыла в другую сторону, калеча судьбы, уродуя людей. Была изуродована и сама Вырубова. В личной жизни она была глубоко несчастна.

Ее муж, старший лейтенант флота Вырубов, оказался «голубым» и к жене за все годы супружеской жизни ни разу не притронулся. Когда ее, арестованную, заточенную в один из наиболее сырых и страшных казематов Петропавловской крепости, осматривала медицинская комиссия, то изумлению «революционно настроенных врачей» не было предела – Вырубова оказалась девственницей.

Все домыслы о том, что она была любовницей царя (ходили такие слухи), разом были уничтожены.

Да и сам царь даже в мыслях не мог допустить, что он способен изменить Александре Федоровне: Николай, повторяю, был глубоко домашним, семейным и порядочным человеком. То же самое можно было сказать и о царице – она была очень религиозной, болезненной, настроенной мистически, видевшей в каждой странной тучке, появившейся на небе, в каждом скрипе старого дерева или крике ночной птицы свой смысл.

Но вернемся к Вырубовой.

В семнадцатом году Вырубову арестовывали несколько раз – вначале Временное правительство, потом большевики, и так продолжалось до тех пор, пока она вообще не исчезла с поля зрения. Одни считали, что она умерла, другие – скрылась в бескрайней России под чужой фамилией, третьи же авторитетно свидетельствовали, что бывшая фрейлина ушла за границу – пешком через леса и болота, поселилась в укромном месте и умерла в 1926 году, другие так же авторитетно подтверждали это, только называли другую дату смерти – 1929 год, но никто, почти никто не знал, что на самом деле она постриглась в монахини и жила в Финляндии, в монастыре, до глубокой старости. Скончалась она в восьмидесятилетнем возрасте в 1964 году и похоронена на одном из кладбищ под финской столицей. Те, кто страстно желал расправиться с Вырубовой, так до нее и не добрались, хотя жила она под своей девичьей фамилией Танеева, – а желающих расправиться с нею было много. И у белых, и у красных.

В двадцатых годах был опубликован дневник Вырубовой – как потом выяснилось, фальшивый, над которым славно потрудились знаменитый Алексей Толстой и историк П. Щеголев. Видать, на то было спущено указание откуда-то с больших высот, может быть, даже с самого верха, чтобы немного сместить стрелки истории в нужную сторону. Несколько позже в печати появился и подлинный дневник Вырубовой. Признаюсь, что читать и то и другое чрезвычайно интересно.

О жизни Вырубовой нет таких подробных книг, как, допустим, о Николае или Распутине, но фигура эта, может, даже более значительная и зловещая в царском окружении, чем Распутин, и кто знает – вдруг о ней в будущем начнут писать так же страстно и противоречиво, с гневом и болью, с брезгливостью и лаской – кто как, словом – как сейчас пишут о Распутине.

Недавно из архивных кладовых были изъяты полицейские дела – донесения агентов наружного наблюдения и обычных стукачей, «порядочных граждан», привыкших нежиться на пуховых перинах, из дома лишний раз носа не высовывавших, но очень зорких, – мимо таких никогда муха незамеченной не пролетала, финансовые документы, ведомости и протоколы, вырезки из газет, журнальные переводы с французского, немецкого и английского, телеграммы и письма – в общем, все, что попадало в руки бдительных полицейских стражей. Раньше эти дела были закрыты – непонятно только, почему, зачем? – и чтобы их получить, надо было пройти такую проверку, как для поездки в капиталистическую страну, – сейчас же запыленные и сдобренные потом полицейские труды открыты. Одна из папок отведена Вырубовой, ее горькому, никем не описанному (даже в фальшивом дневнике) периоду, когда она томилась в Трубецком бастионе Петропавловской крепости – больная, голодная, равнодушно взирающая на страшных крыс, прыгающих, словно зайцы, по ее койке, бесчувственная ко всему на свете.

В папке – ходатайство ее отца, письмо его к дочери, ответное письмо Вырубовой. После этой переписки бывший статс-секретарь и главноуправляющий его императорского величества канцелярией Александр Сергеевич Танеев начал обтаптывать разные высокие пороги, вплоть до кабинета Керенского, добиваясь освобождения дочери.

Письмо Вырубовой к отцу стоит того, чтобы его процитировать, в нем много любопытных подробностей. Почерк у Вырубовой – мужской, неразборчивый, она умела как-то странно растягивать слова, будто бечевку, на бечевке этой иногда возникали утолщения – заглавные буквы. Так, стремительным, неясным, очень невыразительным мужским почерком, Вырубова и писала.

Письмо, сохранившееся в деле, было отправлено Анной Вырубовой отцу 18 апреля 1917 года: «Лежу иногда на полу ночью, а позвать – не услышат, а у меня еще часто обмороки, – пока кто придет! Женщина дежурит только днем и то без солдата войти не может, а с 9 часов (имеется в виду 21.00. – В. Л.) – солдаты. Я писала два прошения о больнице, но вероятно, чем хуже – тем лучше. Дорогой, я ужасно хочу тебя видеть, но боюсь за тебя, что тебе будет очень тяжко – я стала такая слабая, если бы ты знал…»

Отец Вырубовой был в это время уже старый и седой, посеченный многими болезнями – глубокий пенсионер, как принято было говорить в застойное время, мать, Надежда Танеева, все глаза выплакала, переживая за дочь, – ей также пришлось немало обить порогов, ходатайствуя за Анну. Брат Вырубовой предпочитал другой путь: как всякий военный, он был сторонником радикальных мер – хорошо зная, что из Петропавловки человека невозможно вызволить даже оружием, тамошние стены не прошибет даже пушка, он предложил сестре бежать. Вырубова отвергла это предложение. В деле сохранилась ее записка брату: «Сережа, я удивляюсь твоему письму. Удивляюсь, что русский офицер учит побегу. Моя совесть чиста перед Богом и людьми, и я останусь там, куда Господь меня поставил, и никуда не побегу. Я спокойна, окружена заботой и любовью дорогих и близких мне людей, и никто меня не запугает. Аня».

Видимо, письмо попало в руки охранников Петропавловской крепости, раз оно оказалось в архиве. В дело даже подшит конверт, на котором рукой Вырубовой, знакомым «веревочным» почерком, выведено: «Его высокоблагородию Сергею Александровичу Танееву».

Кто же были «дорогие и близкие люди» для Вырубовой? Отец? Мать? Их в Петропавловскую крепость не пускали. Охрана – небритые солдаты в обмотках, способные лишь материться и нещадно дымить самосадом? Прапорщик – бессменный начальник караула – темный крестьянский сын, пахнущий луком, семечками, мышами и плохим мылом? Или полковник, командовавший канцелярией Петропавловской крепости, как огня боявшийся встречи с Вырубовой – не дай Бог, после этого суровые чины из следственной комиссии подвергнут и его допросу, – он?

Вырубова просто успокаивала брата, боясь, что тот наделает глупостей. Молодой и горячий Сережа Танеев мог действительно наделать ошибок и подвести под пулю себя самого и сестру.

Все эти документы – побочные в деле Вырубовой. Главная бумага – вырубовское объяснение следственной комиссии, написанное густо-черными, схожими с тушью чернилами, которые не взяло время, они – совсем свежие. На расшифровку этого «веревочного» прошения, а точнее, заявления, датированного 18 мая 1917 гола, за входящим номером 213, у меня ушло несколько дней. Я не нашел ни одной публикации этого документа ни в книгах двадцатых годов, ни в книгах годов тридцатых, ни у нас, ни за рубежом, и, поскольку дело Вырубовой было секретным, закрытым, подозреваю, что объяснение это никогда не публиковалось.

Я решил сохранить стиль вырубовской записки. Если честно, для печати текст надо было бы отредактировать, чтобы не испытывать неудобства перед человеком, уже ушедшим из жизни (что Вырубова, коснись вопрос публикации, обязательно сделала бы сама), но я не посчитал себя вправе это сделать, пусть уж лучше текст останется таким, каким его сочинила Вырубова. Написала она эту бумагу после очередного вызова к следователю, где ей назвали полтора десятка фамилий и предложили рассказать об этих людях все, что она о них знает. Вырубова настолько чувствовала себя плохо, что не смогла ответить ни на один из вопросов, попросила, чтобы ее вернули в камеру. Там она долго, в муках, преодолевая немощь, работала над этим документом.

«Заранее извиняюсь, если буду не очень разборчиво писать, после двух месяцев совсем больная, – так начала свое послание Вырубова, – взяли же меня сюда после тяжелой кори прямо с постели. Заболела корью 21 февраля 1917-го года.

Гр. Распутин в семье бывшего Государя являлся суеверием в полном смысле этого слова. Бывш. Государь и Государыня очень религиозны и склонны и мистицизму, они очень поклонялись молитвам священника отца Иоанна Кронштадтского и после его смерти Гр. Распутин явился продолжением – т. е. они полностью внимали его молитвам и обращались к нему при всех болезнях и невзгодах, а их было немало – часто болел наследник (у него не крепкие сосуды и при ушибах бывали сильные кровоизлияния, как, например, в степи, где он чуть не умер от кровоизлияния в живот)… Затем обострения болезни сердца Государыни, при всех этих случаях Распутина звали и он умел успокоить. Я лично познакомилась с ним в 1907 году во дворце у бывшей великой княгини Милицы Николаевны, она же познакомила Распутина с семьей бывшего Государя. Помню, что покойный Столыпин вызывал Распутина к своей больной дочери, которая пострадала после взрыва. Кажется, под впечатлением этого разговора я с ним познакомилась. Бывал он в семье бывшего Государя в каждый свой приезд из Сибири, чувствовал себя там очень скромно, как старец или странник; выходила к нему вся семья, которая с интересом слушала его мистические рассказы, путешествия и рассказы о крестьянском быте в Сибири, их нуждах, особенно интересовавших Государя. Последние 2 года он привозил всегда массу прошений всевозможных лиц. Помню, что к этим прошениям они относились отрицательно, отсылали их обыкновенно Мамонтову и графу Ростовцеву, и не выделяли их из числа других прошений, идущих своим порядком. Помню, что Распутин был очень против войны, за месяц до ее начала его ранила Гусева, и он тогда присылал массу телеграмм…

Все, что рассказывали о Распутине, Государь и Государыня никогда, до самой его смерти не верили, хотя читали все газеты и много лиц говорили им против него, все они приписывали зависти. Последний год видели его мало, Государь был в Ставке до ноября, Государыня же занималась лазаретами – отправлялась туда в 10 утра, возвращалась только к завтраку, затем до 6 часов, по вечерам у нее были доклады заведующих складами, (…), пунктами Царского Села. Последний раз они видели – его в начале декабря 1917[5] – незадолго до его смерти, разговор шел, помню, о продовольствии – страшно этот вопрос волновал Государя. Из назначений безусловно содействовал вместе с митрополитом Питиримом – это Роев <cм. Комментарии, – Стр. 614…Роев – фигура… неведомая…>. Обер-прокурора Протопопова же он страшно любил и роль его по отношению к нему заключалась, что при всех встречах с царской семьей он его всячески хвалил, поддерживал и посылал о нем телеграммы. Прежде еще просил о назначении епископа Варнавы и покойного Алексия в Тобольск, виделся Распутин с Хвостовым и Штюрмером.

Насколько помню, отношения с последним у него оборвались, когда последний был назначен министром иностранных дел, также и с Хвостовым дружба продолжалась недолго, – приехала жена Сергея Труфанова (б. Илиодора), привезла какие-то документы, будто Хвостов и какой-то Ржевский и Белецкий хотели его[6] убить. Не помню, говорил ли им о Добровольском Распутин, во всяком случае, они были приняты Государем в ноябре 1917 года[7] – насколько я помню, в начале декабря императрица приказала вызвать Добровольского. Я его не знала – вызвала (…) по телефону. Государыня тогда интересовалась Георгиевским комитетом, председателем которого он и состоял, т. к. шел вопрос о раздаче георгиевских званий (председателем был также великий князь Михаил Александрович). Разговор длился 10–15 мин. Она все расспросила о комитете, отнеслась к нему отрицательно, насколько помню (…), после его назначения стали ходить слухи о каких-то темных денежных делах, после же стали говорить, что это не у этого Добровольского; принимала она его за бытность его министром только раз, т. к. повторно он ею не вызывался. К Протопопову же она относилась с огромным доверием до самой последней минуты. Когда стали ходить слухи о каком-то разговоре Протопопова с немецким агентом, то, помню, это вызвало неудовольствие, но Протопопов приехал с докладом к Государю и сумел себя реабилитировать. Протопопов был личным выбором Государя. Помню, как после его возвращения из заграницы и посещения Ставки Государь сразу наметил его кандидатом в министры. Роль Распутина была, повторяю, всегда поддерживать это хорошее мнение и доверие к нему.

Бывший Государь и бывшая Государыня живут более чем дружно и всегда советуются обо всем вместе, когда они не в разлуке. Все министры имели право спрашивать аудиенцию себе через камердинера у бывшей Государыни. После доклада у Государя или же по телефону. Из всех, кого она хорошо знала, это был князь Голицын <cм. Комментарии, – Стр. 614…Голицын Николай Дмитриевич…>, который заведовал комитетом наших военнопленных в Германии, – лично его не знаю и никогда не знала. Все эти министры все время бывали и у бывшего Государя и бывшей Государыни, совершенно не нуждались передавать что-либо через меня, принимали они их очень часто.

Постараюсь поименовать всех, кто бывал и кто не бывал у меня.

Генерал Поливанов <cм. Комментарии, – Стр. 614…Поливанов Алексей Андреевич…>, Шуваев, Голицын никогда не были. Адмирал Григорович был с визитом как знающий Барка, князь Шаховской, как знающий (…), никогда никаких депеш не передавал. Кривошеина <cм. Комментарии, – Стр. 614…Кривошеин Александр Васильевич…> и моего дядю Павла Игнатьева видела у родителей, тоже без всяких денег, Трепова <cм. Комментарии, – Стр. 614…Трепов Александр Федорович…>, князя Голицына не знаю, Штюрмера (тоже очень поддерживал Распутин во мнении б. Государя и б. Государыни) не знаю, виделся же он с ними часто (…). От него к Распутину ездила такая фрейлина Никитина (дама сомнительная, которую не принимали при дворце), какую роль при Штюрмере она играла, не знаю, у меня никаких записок или денег от Штюрмера не было. Был он с визитом 2 раза у меня, помню, как он жаловался последний раз, что стар и чувствует, что так не может далее продолжаться. Штюрмер, как и все, имел право лично бывать во дворце, когда только нуждался в докладах. К Штюрмеру относились вначале с доверием, но после охладели.

Хвостова привел ко мне некий князь Анаронников, личность более чем сомнительная, который лез ко всем, весьма надоедал и врал. Помню, как он хотел поднести икону бывшему Государю и бывшей Государыне. Бывший Государь не желал оставлять у себя эту икону – вернул ему через кого-то из свиты, мне запретили принимать Андронникова, после чего он стал врагом; я получала самые грязные анонимные письма, которые, по слухам, посылал ко мне он.

Хвостов обедал у меня – были еще офицеры из знакомых, которые пришли его посмотреть, помню, что говорили тогда о плане продовольствия, который не был составлен; производил впечатление очень энергичного человека на меня и моих друзей. Маклаковы не были у меня. Помню, что Хвостов говорил на том же обеде, что он желал бы быть премьером, что это его самая большая мечта.

Протопопов очень часто бывал с докладами у бывшего Государя и бывшей Государыни и почти каждый раз заглядывал в последнее время в мой лазарет, где была сестра его друга Воскобойникова. Помню, что мне это было неприятно и я раза 2 просила его не ездить, т. к., поймите, министру в пальто ходить среди раненых солдат, а после обедать с сестрами странно; я жила во дворце, заходил он и ко мне, всегда жалуясь, что все к нему плохо относятся, всегда был расстроенный, последний раз видели его до отъезда бывшего Государя в Ставку, помню, что он говорил, что все как будто спокойно, обедали у меня в тот день гости, так что никаких разговоров не было, вообще же должна сказать, я уклонялась от них, тем более, что он сам мало говорил обо всем.

О бывшей Государыне и бывшем Государе. В декабре убийство Распутина взволновало его, помню, он вызывал меня по телефону иногда несколько раз – помню, что в Ставке, слышали, волновал его вопрос о продовольствии, да вообще все только было слышно об этом вопросе последние месяцы – помню, искали какое-нибудь лицо, которое бы могло взять в руки всю продовольственную часть – не помню, но бывший Государь и бывшая Государыня очень были довольны Риттихом <cм. Комментарии, – Стр. 614…Риттих Александр Александрович…> (не знаю и никогда не видела) и возлагали на него большие надежды; помню, что писем от правительства у меня не было. Вообще же я никогда ничего не сохраняла, получала массу прошений и все прошения и письма сохраняла до ответа, после рвала. Свидетелями могут быть мои люди. Сохранила все письма бывшей Государыни, которые все вернула ей в целости при переезде во дворец в декабре, т. к. не хотела оставлять их без себя дома. Вообще же в комнате у Государыни в присутствии моем и детей о политике никогда не говорили. Бывший Государь приходил после своих занятий в одиннадцатом часу и обыкновенно читал вслух около часу, это был час его отдыха – читал он Гоголя, Чехова, Толстого и военные рассказы и воспоминания, – мы же вокруг него работали. Было это до войны, а (потом) 2 года он почти всегда был в отсутствии».

Чем дальше пишет Вырубова, тем более слабым становится ее почерк, почти ничего не понятно, и тем бессвязнее стиль, она начинает делать ошибки – чувствуется, что Вырубова очень больна. У Вырубовой имелся любимый, часто повторяющийся письменный знак: —. Оказывается, это все равно что точка. Писала она на листах плотных, крупного формата, почти в два раза больше нашей обычной писчей бумаги.

«Я же в 1915 в январе пострадала от железной дорожной катастрофы и лежала 7 месяцев на спине. Только к августу смогла встать на костыли, все это время никого из посторонних не видела. До этого очень много путешествовала с бывшей Государыней.

Были в Пскове, Вильно, Ковеле, Туле, Орле, Харькове. В Воронеже встретились с бывшем Государем, с ним были в Тамбове, Рязани и Москве, везде осматривали госпитали, лазареты и санитарные поезда, да и вообще только этим занимались с утра до вечера каждый день. Я была поглощена моим дорогим училищем, которое открыла для инвалидов войны, в память моего избавления после катастрофы. За один год выпустила 50 мастеровых: сапожников, перемотчиков, корзиночников, теперь, по словам заведующего, со всех концов России идут письма сочувствия, обо мне пишут. Вы поймите, как очень тяжело бросить (все) это! Простите, что уклоняюсь в сторону. Прошу Вас простить, что написала недостаточно подробно, (прошу) задать мне вопросы на допросе, который умоляю Вас скорее устроить, я счастлива же (буду) ответить Вам, если что нужно для Вас и я знаю и помню. Брошюру Распутина издал некий журналист Филиппов.

Чувствую себя очень и очень плохо. Верю в Вашу справедливость.

А. Вырубова. 15 мая 1917 г.»

Внизу на машинке было напечатано: «Председателю Чрезвычайной следственной комиссии. 19 мая 1917 г.» Значит, заявление, написанное Вырубовой 18 мая, было отправлено в ЧСК 19 мая и дошло до комиссии – судя по входному номеру и дате – только 4 июня. Бюрократия та была почище нашей, нашей бюрократии остается только завидовать. Под машинописным текстом был проставлен выходящий номер – 136-й, также имелась подпись заведующего арестантскими помещениями крепости поручика… то ли Коняева, то ли Конюхова, заковыристый росчерк не разобрать даже в криминологической лаборатории.

Теперь о том, кто есть кто, а точнее, кто был кто – о некоторых лицах, упомянутых в записке Вырубовой. Итак, по порядку. В. Мамонтов и Я. Ростовцев – крупные чиновники, проходившие по Министерству императорского двора, без которых, как известно, ни один человек – кроме, конечно, министров и близких к царской семье людей, – не мог попасть к государю; Роев – фигура для меня неведомая, так же как и упомянутый Вырубовой Голышин. Впрочем, фамилия эта написана очень неразборчиво. Может быть, Голицын? Генерал от инфантерии А. Поливанов был военным министром, адмирал И. Григорович – морским министром и близким ко двору человеком: имел также чин генерал-адъютанта. А. Кривошеин – гофмейстер, член Государственного совета, ведавший в России землеустройством и земледелием, впоследствии он стал главой правительства у Врангеля. Граф П. Игнатьев – действительный тайный советник, одно время являлся министром народного просвещения. А. Трепов – сенатор, очень короткий срок – чуть более месяца – исполнял обязанности председателя Совета министров России. Голицыных было несколько. Вырубова вначале упомянула Николая Дмитриевича Голицына, который ведал Комитетом по оказанию помощи русским военнопленным, оказавшимся во враждебных странах, второй Голицын – судя по всему, Федор Сергеевич – гофмейстер, сенатор, во время коронации Александра Третьего в 1883 году был церемониймейстером праздника.

А. Протопопов – фигура слезливая и слабая, при дворе имел кличку Генерал Калинин (кличку дал сам Распутин), одно время был министром внутренних дел. Расстрелян большевиками в 1918 году.

Кто еще? П. Барк – министр финансов в пору Николая Второго и главнокомандующий Отдельным корпусом пограничной стражи. А. Риттих – тайный советник, сенатор, министр земледелия.

Далее в дело была подшита еще одна бумага – может быть, самая серьезная и важная для Вырубовой, – выписка из журнала заседаний Чрезвычайной следственной комиссии от 8 июля 1917 года.

Это было заключение «командированного в комиссию для производства следственных действий Г.П. Гирчича» за № 27085 о том, что с Вырубовой снято обвинение в шпионаже. И в связи с этим – резюме: «Прекратить дальнейшее следствие по сему предмету». Подписал важную бумагу делопроизводитель комиссии с непонятной фамилией, его сложную, схожую с лохматым собачьим хвостом подпись-закорюку разобрать не удалось. В начале двадцатого века вообще существовала мода на многоступенчатые лихие подписи, чем путанее была подпись, тем образованнее считался владелец.

Улыбнувшись один раз, судьба улыбнулась Вырубовой и вторично: больная, почти разучившаяся ходить, она была освобождена под залог. Более того – Вырубовой выдали справку о том, что в качестве обвиняемой следователями ЧСК она к делу не привлекалась. А раз не привлекалась как обвиняемая, то, значит, проходила по делу как свидетельница. В юридическом плане это было равносильно оправданию.

Но дальше Вырубовой опять перестало везти – в ход была пущена бумага о том, что мать Вырубовой госпожа Танеева передала «крупные денежные суммы офицеру при комендантском управлении Петропавловской крепости Новицкому». Это был обычный «стук-бряк»: кто-то настучал управляющему крепостью полковнику Якубовичу, от которого зависело «возбуждение уголовного преследования против названных лиц», и тот дал ход доносу.

У Вырубовой, в это время находившейся в постели, взяли подписку о невыезде. Дело начало раскручиваться по новому кругу – довольно жестко, с хорошей скоростью, и видит Бог, не миновать бы всем этим людям пули, но на пороге уже стоял октябрь. Прошло совсем немного времени, и у власти оказались большевики, которые отпустили бывшую фрейлину. Вырубова больше не стала искушать судьбу – незамедлительно покинула Петроград. Объявилась она уже за границей.

Теперь о Хвостове и Белецком. Хоть и расстались они врагами на всю жизнь, рассчитывая никогда больше не встретиться, а умирать им пришлось вместе: жизнь выкинула такой фортель, что нарочно не придумаешь. Оба они не сумели уйти из России и были арестованы чекистами. Сидели они в камерах, расположенных буквально рядышком, и, случалось, сталкивались в коридорах «чрезвычайки», когда одного конвоиры вели на допрос, а другого, испуганного, с разбитым ртом и угасшими глазами, – с допроса.

Обменивались взглядами – и бессловесно расходились.

Белецкий, когда был смещен со всех постов, в том числе и с должности иркутского генерал-губернатора, умудрился написать воспоминания, где Хвостов был выставлен в свете, скажем так, не самом лучшем. Белецкий обвинял его в рвачестве, в том, что тот пытался себе и орденок вне очереди спроворить, как это было, например, с орденом Святой Анны первой степени, и черную кассу создать – такую, чтобы он мог распоряжаться ею единолично и тратить деньги без всякого отчета, Белецкий хотел также и себе создать такую кассу, но, поскольку он не был министром, из затеи ничего не вышло, Хвостов опередил его, А министерство не обладало правом иметь две черные кассы под одной вывеской. В общем, грехов Хвостову Белецкий насчитал много.

И если честно, Белецкий был уже не тем скромным и деловым вице-губернатором, умеющим работать по двадцать четыре часа в сутки, каким был при Столыпине… Ах, как славно они когда-то поработали вместе, Столыпин и Белецкий: Столыпин – губернатором в городе Саратове, Белецкий – вице-губернатором, пока их не распарили: Столыпина забрали в сиятельную столицу, и он сделался премьером правительства России, а Белецкий остался по-прежнему вице-губернаторствовать, тянул, как и прежде, свою тяжелую лямку, пока Столыпин не вспомнил про своего «боевого зама» и не пригласил его в Санкт-Петербург, в полицейское ведомство. Петру Аркадьевичу, на которого уже началась охота, нужна была своя рука именно в этом ведомстве.

Через несколько лет Белецкий заматерел, превратился в настоящего волка-чиновника, от прежнего скромного работяга вице-губернатора осталась лишь внешняя оболочка. Белецкий сделался очень властным, завистливым, способным соткать искусную паутину интриги из чего угодно. В истории с Хвостовым он переиграл самого себя. Это был мощный удар по собственным позициям. Удар, после которого он уже не сумел подняться.

Гулкой весенней ночью 1918 года их вывели вместе с Хвостовым во внутренний двор тюрьмы на расстрел. Команда из пяти чекистов торопливо достала из деревянных кобур маузеры.

Белецкий не выдержал, зажато всхлипнул и повернулся к Хвостову. Рот у него трясся.

– Алексей Николаевич, если можешь, прости меня за все…

Хвостов, худой, незнакомый, в одежде, висящей на нем, будто на колу, с черными синяками под глазами, отвернулся от Белецкого. Он молчал, только кадык гулко хлобыстнулся у него вверх да упал. Да еще дернулись, обиженно приподнимаясь, плечи.

– Прости, – еще раз униженно попросил Белецкий, – за то, что подставил тебя, подсидел… За Распутина прости!

Бывший министр опять не ответил, продолжал угрюмо смотреть в сторону.

В следующую секунду ударил залп из маузеров. Хвостова и Белецкого не стало.

Печально сложилась судьба и Манасевича-Мануйлова. На Распутине он конечно же нажил состояние. Постоянно ругая «старца», обрел известность. И вместе с тем он постоянно бывал в доме Распутина, охотно пил с ним «мадерцу». Распутин считал, что «Манасевича с Мануйловым» не исправить, он как гавкал, так и будет продолжать гавкать, эта болезнь неизлечима, и в таком разе этого человека лучше держать при себе и время от времени подкармливать, делиться с ним цыганками и накрывать стол в «Вилле Роде».

Так оно, собственно, и было.

Манасевич-Мануйлов, так же как и Вырубова, был арестован, сидел в Петропавловской крепости и давал вместе со всеми показания Чрезвычайной следственной комиссии, показания его, написанные от руки, как и протоколы допросов, я тоже видел. На вопрос председателя комиссии о Распутине он ответил: «Как я докладывал, сначала были враждебные отношения, затем, когда я поступил к Штюрмеру, я приблизился. Меня страшно интересовал этот мир, и я не жалею, что я это видел, потому что много интересного узнал… Одно время я почти каждый день у него бывал». Председатель, перелистывая бумаги и что-то соображая про себя, спросил:

– Это в какое же время?

«Манасевич с Мануйловым» ответил почти автоматически:

– Когда был Штюрмер.

После каждого допроса Ванечка просился домой, умолял униженно: «Отпустите, Христа ради!» – но каждый раз следователь, а то и сам председатель (председательствующие на допросах часто менялись) отказывали Манасевичу:

– Вы числитесь не за следственной комиссией, а за Петроградским окружным судом, это пусть они решают, отпускать вас или нет. К ним, голубчик, пожалуйста, к ним!

Но до окружного суда Манасевич никак не мог добраться; бумаги, которые он туда посылал, исчезали по дороге.

В конце концов ему удалось вырваться из «чрезвычайки» Временного правительства, и он поспешил скрыться. Скрылся он надежно, поскольку имел по этой части немалый опыт, – даже матерые ищейки, всю жизнь проработавшие в полиции и теперь переметнувшиеся на сторону новой власти, нацепившие на себя, как орден, отличительный знак в виде алого банта, не смогли достать Манасевича-Мануйлова.

Через некоторое время он с документами на чужое имя (документы были подлинные, фамилия и имя с отчеством – фальшивые) появился на российско-финской границе. Таможенные, пограничные и прочие формальности он прошел без осложнений. С ним в Финляндию переправлялась актриса Надежда Доренговская, женщина благородная, не чета пухлощекой красотке Лерме-Орловой, за которой Ванечка ухлестывал добрых десять лет, преданная, чью жизнь судьба-злодейка вручила в руки такого непутевого человека, как «Манасевич с Мануйловым», – она так и осталась преданной Ванечке до конца дней своих.

…Доренговская с нежностью и печалью смотрела на недалекий прозрачный лес, на глубокое черное озерцо, легко взрябленное тихим ветром, сморгнула с глаз слезы.

– Ты чего? – Манасевич, для которого понятие «Родина» никогда не было святым, даже опешил – не думал, что Надя окажется такой сентиментальной, совсем расклеилась женщина, будто у нее нет опыта, как держать себя в руках. Да на сцене она прошла величайшую школу! Актеры, они ведь любую роль могут сыграть, от клоуна до короля, от плаксы до весельчака, это им безразлично, считал Ванечка, а на деле, выходит, это не так. – Ты чего? – снова спросил он, блеснув золотыми зубами.

Занятый Доренговской, он не заметил, как неподалеку от них остановился матрос в обтрепанных клешах, с папироской, небрежно приклеенной к нижней губе, и маузером в деревянной черной кобуре, больно бьющим балтийца по тощей ляжке.

– Перестань, ради бога, прошу тебя, – поздно заметив матроса, по-французски произнес Манасевич-Мануйлов. – Все будет в порядке.

Доренговская расстроилась еще больше, всхлипнула, приложила платок к глазам.

– Не плачь, люди же кругом, – тихо произнес Манасевич по-французски, потом, нерешительно потоптавшись, нежно погладил Доренговскую рукой по плечу.

Матрос отодрал от нижней губы папироску, швырнул под деревянный тротуар и, приблизившись к похолодевшему Манасевичу, ухватил его цепкими пальцами за рукав.

– Гражданин, можно ваши документики?

«Манасевич с Мануйловым» сделал вид, что по-русски не понимает ни единого слова, придурковато глянул на балтийца. Тот не выдержал, вскипел:

– Ты мне тут козью морду не строй! Я твои золотые зубы, пока охранял тебя в Петропавловке, запомнил навсегда, на всю оставшуюся жизнь. Все хотел узнать, сколько червонцев ты на них потратил, да никак не удавалось…

Манасевич, понимая, что дело принимает худой оборот, энергично заговорил по-французски, завзмахивал руками. Матрос подтянул к себе кобуру маузера.

– За бугор решил отвалить, контра! И руками мне тут не размахивай, не размахивай! Размахался, как ветряная мельница. – Балтиец вытащил из кобуры маузер и ткнул Манасевича стволом в круглую плотную спину. – А ну, марш к оврагу! И не щебечи по-заморски, будто ты иностранец! Из тебя иностранец как из меня папа римский. Я прекрасно знаю, что русским ты владеешь не хуже французского… Пердю монокль, пердю монокль! Насмотрелся я на тебя в «чрезвычайке», пока охранял.

Ванечка понурился, тоскливо глянул на небо, густо застеленное мелкими кудряшками облаков, будто сором, на лес, который только что расстроенно рассматривала Доренговская, перевел взгляд на жену, немо шевельнул белыми губами.

Ему не повезло, произошла вещь трагическая – один случай из десяти тысяч подобных… ну кто мог предположить, что охранник на Петропавловской крепости будет перемещен служить сюда, на границу, и станет командовать здесь то ли нарядом каким-то, то ли разводом?.. Их сам шут не поймет, чем они тут командуют, моряки-балтийцы.

– Прощай, Надюша, – прошептал Манасевич-Мануйлов, поклонился остолбеневшей, не способной выговорить ни единого слова Доренговской, – извини, что так много неудобств причинил тебе в жизни.

Через три минуты в овраге грохнул выстрел. С Манасевичем-Мануйловым даже не стали разбираться.

– А вы, мадам, можете следовать дальше, на Запад, – вежливо сказал Доренговской балтиец, – с вами все в порядке, вы в нашей картотеке не значитесь.

– Нет, куда уж мне одной на Запад, – кусая губы, прошептала Доренговская. Глаза ее были залиты слезами. – Без России я не смогу жить.

Она повернула назад, в Петроград.

При странных, скажем так, обстоятельствах был убит журналист Борис Ржевский, тот самый Борька, который так «удачно» съездил к Илиодору, что в результате могущественный министр внутренних дел Хвостов сделался никем. С остатками белой армии Ржевский докатился до юга России, до Одессы, и собирался было уже нырнуть за границу, но фронт неожиданно стабилизировался, устоялся, белые и красные ощетинились друг против друга штыками и – ни туда, ни сюда. Некоторые даже начали поговаривать, что Россия отныне будет делиться на две половины, одну большую и одну маленькую, в большой будут жить красные, в маленькой – белые, а между ними пройдет граница с часовыми и полосатыми столбами. Ржевский, поверив этим рассказам, задержался в Одессе – слишком уж не хотелось покидать Россию. Тоскливо было.

Каждый день задержки – это крупная, до посинения, выпивка, такая тяжелая и затяжная, что наутро, с похмелья, весь мир имел цвет денатурата, был величиной с детскую ладошку, и по ладошке этой почему-то ползли черные пиявки. Галлюцинации, белая горячка.

Собрались в ту пору в Одессе старые знакомцы: Симанович, Ржевский, Беляев – бывший сотрудник «Нового времени», ставший бандитом, впрочем, все трое, с одной стороны, были респектабельными господами, а с другой – обычными бандюгами, Ржевский и Симанович, например, дружили с Мишкой Япончиком, Беляев – еще с кем-то.

Симанович, как обычно, прокручивал разные аферы и ходил с карманами, полными денег. Вечера проводили в кабаре Фишзона, где с большим успехом выступал ансамбль еврейских артистов.

Как-то они встретились там втроем: Симанович, Ржевский и Беляев. Беляев, кстати, ухитрился в свое время похитить из гроба Распутина иконку, на которой стояли подписи всей царской семьи, и продать ее за круглую сумму в сорок тысяч целковых. Против него было возбуждено уголовное дело – четвертое или пятое по счету, поскольку чистоплотностью Беляев не отличался, к его рукам прилипало все, что плохо лежало.

Наши герои мирно беседовали в шантане, смеялись, подливали друг другу в шампанское коньяк – такой «ерш» доставал до самых печенок, – подпаивали артистов – в общем, здорово надрались, а когда земля под ними уже начала качаться, выбрались на улицу.

– Ну что, господа, по домам или по девочкам? – спросил пьяный Ржевский.

– По девочкам, – сказал Беляев.

– По девочкам, – сказал Симанович.

– А я хочу домой, – неожиданно грустно заявил Ржевский, глянул вверх, в мутно-черное ночное небо, словно бы хотел отыскать там облако, на которое ему надлежало взлететь после смерти, не нашел и сделался еще более печальным. – В Петроград хочу, в Москву, в… – Он замолчал.

Из-за поворота появилась пролетка на мягком резиновом ходу, заскакала, заколыхалась на крупных круглых камнях, Ржевский призывно помахал рукой, останавливая ее.

– Ну что ж, каждому свое, – сказал Беляев, когда Ржевский, пьяно покачиваясь, сел в пролетку и уже собрался отъезжать, – каждый выбирает свою дорогу сам.

Он расстегнул кобуру, висевшую у него на поясе, выдернул из нее пистолет и в упор выстрелил в Ржевского. Тот вскинулся изумленно и тут же рухнул на дно пролетки. Беляев скомандовал извозчику:

– Поезжай!

– За что ты его? – спросил Беляева ошеломленный Симанович.

– За то, что он устроил заговор против Распутина, – ответил Беляев совершенно неожиданно.

Так Симанович написал в своих воспоминании, а так это было или не так – не ведомо никому.

Об убийстве бывшего журналиста узнал, естественно, Мишка Япончик, который не просто дружил с Борькой, а был чуть ли не в родственных с ним отношениях, – и думаю, что узнал не без помощи Симановича. Япончик прислал в кабаре Фишзона двух своих громил. Симанович и Беляев сидели в кабаре около самой эстрады и пили шампанское с коньяком. Громилы подошли к столику и спросили у Симановича, которого знали в лицо:

– А где здесь Беляев?

Симанович показал на соседа.

Через несколько минут Беляева не стало, он отправился к своему бывшему дружку. Нравы, как видите, в ту пору были очень простые. Все списывала война.

А на эстраде в кабаре Фишзона продолжала играть веселая музыка и талантливые еврейские артисты делали умопомрачительные кульбиты, покоряя ими публику. Этим ребятам всегда было весело, когда русские били друг друга.

О судьбе семьи Распутина тоже мало что известно. Ведомо только, что Прасковья Федоровна примчалась после гибели мужа в Питер, искала в доме на Гороховой деньги – те, которые не нашла в прошлый раз, но, естественно, ничего не обнаружила и, забрав с собой дочерей, навсегда покинула столицу. Тем более что квартиру надо было спешно освобождать.

В распутинской квартире царская семья планировала организовать музей «старца», и времени ей на это было отпущено конечно же мало – через два месяца после смерти Распутина трон пал. Прасковья Федоровна вместе с дочерьми прибыла в село Покровское, но там мужики чуть не подняли их на вилы.

Через несколько дней к Прасковье пришел староста и сказал:

– Значитца, так… Съезжайте-ка вы, бабы, с села. Если не съедете – сожжем дом. И вас вместе с ним.

Документов на этот счет, естественно, никаких не сохранилось, но говорят, так оно и было. Распутины покинули село.

Дочь Распутина Матрена вышла замуж.

Вообще-то у нее было несколько ухажеров. Первым считался репортер Давидсон, который летом 1914 года приехал вслед за Распутиным в Покровское и оказался свидетелем покушения Феонии Гусевой на «старца».

Чем то покушение закончилось, мы знаем, а рыжий щеголь, пораскинув мозгами, решил, что лучшей невесты, чем щекастая, с двумя тощими косичками Матрена, ему не найти. Потом Матрена показала, как надо себя вести, в Институте благородных девиц, успешно сморкаясь в передник и выковыривая пальцами из носа козюльки, – в коридорах Смольного об этом ходили целые легенды, – и рыжий репортер отстал от нее: понял, что Матрена ему не пара.

Второй жених у нее был грузин, которого Симанович в своих мемуарах почему-то упорно называет армянином, – боевой офицер, георгиевский кавалер Пхакадзе – он покончил с собою прямо в квартире Распутина.

Причина самоубийства была неясна, но всезнающий Арон и этому нашел объяснение: дескать, пылкий «армянин» не так уж и боготворил Распутина, даже более – планировал пришибить «старца», зажав его где-нибудь в темном углу большой квартиры, но царице стал известен план Пхакадзе, и неудачливый жених вынужден был застрелиться.

Вышла Матрена замуж также за офицера – золотые погоны пленяли ее, доводили до исступления, – за прапорщика Соловьева, который задался целью, прямо скажем, не совсем благородной: он хотел завладеть бриллиантами царской семьи, к той поре уже угодившей в беду и находившейся в Сибири. Обстоятельство, что он был женат на дочери «старца», открывало ему благоприятный вход в царскую семью: фамилия Распутина до самого расстрела в Екатеринбурге служила там пропуском.

Удалой прапорщик смог присвоить себе несколько крупных переводов, пришедших царю, он также сумел уговорить Александру Федоровну, чтобы та продала часть бриллиантов, и крепко набил себе на этом карман, но потом столкнулся с людьми более ловкими и более жестокими, чем он сам, и вынужден был отступить.

Вскоре он вместе с Матреной бежал на восток, к атаману <cм. Комментарии, – Стр. 614…Стр. 624…на восток, к атаману…> Семенову, там был арестован, но сумел откупиться и выскользнуть из-под ареста. Из Владивостока он отплыл в Японию, из Японии перебрался в Европу, жил в Чехословакии, в Германии, потом поселился в Париже, где и скончался от туберкулеза.

Надо полагать, что все эти годы с ним была и Матрена. Но где, как закончилась ее жизнь – неведомо.

Младшая дочь Распутина Варвара застряла в Сибири и тоже исчезла. Хотя Симанович, который в середине двадцатых годов скакал «галопом по Европам», пишет, что он выхлопотал ей разрешение на выезд в Германию, но на вокзале, уже в Москве, в вагоне, ее обыскали и в багаже нашли записки о том, как большевики расправились с царской семьей в Екатеринбурге. Вполне возможно, что с вокзала она угодила в подвалы ЧК и оттуда уже не вышла.

Теперь немного о том, что происходило дальше с самим Распутиным, уже мертвым. Из богадельни, где производилось вскрытие, тело было увезено по приказу царицы. Куда – неведомо.

Грузовик, на котором увезли труп, сопровождали сотрудники охранки, переодетые в штатское. По слухам, тело увезли на станцию, чтобы оттуда доставить в Тюмень, из Тюмени по зимнику – ледяной дороге, проложенной через реки и болота, – в Тобольск, из Тобольска же – в Покровское, на местное кладбище.

Потом слух насчет Покровского был опровергнут кем-то из мелких полицейских чинов: Распутина, дескать, похоронят в Тобольске среди декабристов, дальше не повезут. На самом же деле труп был доставлен в Царское Село, во временный склеп, и через три недели было совершено тайное отпевание покойного. На отпевании присутствовали государь, Александра Федоровна, их дочери и еще несколько самых близких к царской семье людей.

Отпевали Распутина старые друзья – митрополит Питирим и епископ Варнава.

С новым министром внутренних дел во время отпевания случился припадок. Протопопов ползал по полу, цеплялся за сапоги государя и кричал, глотая неподдельные слезы:

– Я чувствую, на меня сошел дух великого старца! Я теперь Распутин, я! Я!

Протопопов понимал, что место Распутина не должно пустовать – кто-то должен управлять царем, царицей и Российским государством. Но на место «старца» Протопопов никак не тянул – жидковат был.

Затем тело увезли и тайно захоронили. Говорили, что в Питере, а оказалось – здесь же, в Царском Селе, в расположении зенитного дивизиона.

Обнаружили его лишь потому, что во временную неказистую часовенку зачастила государыня с дочерьми… Каждый раз она выходила из часовенки зареванная, с красным носом и опухшим лицом.

Любопытные солдаты это засекли и однажды сунулись в часовенку и – ба-ба-ба! – наткнулись на самого Распутина, нафабренного, напомаженного, прибранного, наряженного в любимую свою одежду – в шикарные штаны и шелковую косоворотку с золотым пояском. И лежал Распутин с молитвенно сложенными на груди руками в великолепном гробу.

О находке доложили самому Керенскому. Керенский распорядился погрузить гроб в старый товарный вагон, запечатать его и доставить в Петроград. В Петрограде похоронить на Волковом кладбище.

Ночью в Царское Село пришел тяжелый грузовик, который привез запасные части для поломанных машин, а поскольку в Петроград он уходил пустым, то распутинский гроб решили доставить в Питер не в вагоне, а на грузовике. Так и сделали. Гроб накрыли брезентом и утром привезли в город, там несколько неведомых лиц – фамилии их неизвестны – решились окончательно нарушить распоряжение Керенского: три офицера, три придворных лакея и два шофера поставили гроб в кузов грузовика и двинулись по направлению к Выборгскому шоссе.

За грузовиком пошла легковая машина. Выехав за петроградские окраины, сопровождающие хотели в стороне от шоссе, прямо на открытом месте, в снегу вырыть яму, бросить в нее гроб и все сровнять, чтобы от Распутина не осталось никакого следа, ни бугорка, ни пятнышка.

Едва приняли это решение, как у грузовика заглох мотор. Шофер попробовал оживить его – не тут-то было. И бензин в баках имелся, и искра была, а грузовик не заводился. Просто колдовство какое-то, чертовщина! Следом за грузовиком заглохла и легковушка. И тоже непонятно почему. Сопровождающим сделалось страшно. Они хотели уже сбросить гроб на землю, закопать его в снегу и вернуться сюда днем – все происходило в темноте, ночью, при сильном морозе, – как появились солдаты, наставили на сопровождающих винтовки со штыками:

– Кто такие?

Солдаты эти не шутили, могли продырявить кого угодно, и сопровождающие рассказали им все как есть, без утайки.

– О це дило! – воскликнул один из солдат, здоровенный вислоусый хохол, веря и не веря одновременно сопровождающим. – Вот так-так! – И собрал товарищей на совет.

Солдаты решили поступить с гробом по-своему – натаскали сучьев, дров и в стороне от дороги разложили костер. Прикладами расколотили гроб. Распутин уже начал разлагаться, хотя тело его было набальзамировано, лицо намазано какими-то мазями и подкрашено.

С помощью жердей, палок труп выковырнули из гроба, будто начинку из кокона, с трудом затолкали наверх, на ворох ветвей. Облили бензином и бросили спичку. Костер вспыхнул мигом, загудел, защелкал, пламя потянулось к солдатам, те шарахнулись от него в сторону. Труп зашевелился, заерзал, зашкворчал на дровах, потом вдруг приподнялся и открыл черный рот… Солдатикам сделалось страшно.

«Сожжение продолжалось более десяти часов, до самой зари, – отметил французский посол Морис Палеолог в своем дневнике. – Несмотря на нестерпимо холодный ветер, несмотря на томительную продолжительность операции, несмотря на клубы едкого и зловещего дыма, вырывающегося из пылавшего костра, несколько сот мужиков всю ночь теснились вокруг костра, онемевшие, неподвижные, глядя с растерянным изумлением на святотатственное пламя, медленно пожиравшее старца-мученика, друга царя и царицы, «божьего человека». Когда пламя сделало свое дело, солдаты собрали пепел и погребли его под снегом».

Так у Распутина не стало могилы.

Никто из убийц Распутина не раскаялся в содеянном, хотя после убийства «старца» ничего не изменилось, только человека не стало, – Россия как катилась к пропасти, так и продолжала катиться.

Единственное что – Феликс Юсупов не раз вспоминал впоследствии, как ему было жаль выуживать Распутина из квартиры на Гороховой и увозить к себе во дворец на смерть.

Распутин ведь тогда чуть-чуть не одолел князя, и если бы биологическое поле Юсупова хотя бы в одном месте дало слабину, трещину, Распутин не поехал бы к нему на Мойку и остался жив.

Особенно вспоминались неловкие движения Распутина, когда тот беспомощно тыкался рукою в шубу, не попадая в рукав, потом у него завернулся воротник, эта маленькая деталь чуть не выбила Феликса Юсупова из колеи – жалость, возникшая внутри, сделалась секуще острой, огромной, он почувствовал, что тонет в ней, в глотке уже хлюпают слезы, а вискам делается горячо.

Когда вышли на улицу, Распутин вяло и покорно, как всякий побежденный, зашаркал галошами к автомобилю, за рулем которого сидел Лазоверт, наряженный в кожаную шоферскую форму.

– Про все твои беды знаю, Феликс, – сказал Распутин, садясь в автомобиль и подтыкая под себя полы шубы, – помогу! У Бога эту помощь вымолю!

Над родом Юсуповых висело некое странное заклятье: наследники рода не жили дольше двадцати шести лет, многие не могли переступить через эту черту – обязательно что-нибудь происходило.

Невольно вспомнился день рождения старшего брата Феликса Юсупова – Бориса. Борису исполнилось двадцать шесть. Накануне дня рождения, вечером, Борис пришел к Феликсу – грустный, тихий. Долго сидели, говорили.

Прощаясь, Борис сказал Феликсу:

– Если я умру, то, наверное, попаду в иной мир. Думаю, что он есть. Если он есть, то я приду к тебе, Феликс, и сообщу об этом.

Феликс, успокаивая брата, пробовал найти нужные слова, но не нашел – они никак не приходили на язык, – махнул рукой и улыбнулся:

– Не дури, Боря!

День рождения прошел весело, без неприятностей. О разговоре ни Борис, ни Феликс не вспоминали.

Борис был влюблен в одну женщину, которую в высшие круги не пускали, – за ней шлейфом тянулась худая слава. Женщина была ошеломляюще красива – Бог наградил ее редкой внешностью. Из-за этой женщины Борис поссорился и был вызван на дуэль.

Через несколько дней он был убит – пуля уложила его наповал. Бориса похоронили под Москвой, в нынешнем Архангельском – родовом имении Юсуповых. До сих пор цел памятник на его могиле – скорбное каменное изображение юноши, склонившего голову.

Смерть брата ошеломила Феликса Юсупова – значит, и он обречен, значит, и он не переступит через двадцатишестилетний порог, умрет, как и Борис? От чего только умрет? От пули, от яда, от петли или от неизлечимой болезни?

Как-то после похорон Феликс сидел дома в столовой, читал книгу. Вдруг с тихим скрипом отворилась дверь, и на пороге столовой возник… Борис.

Он молча посмотрел на брата, постоял немного и так же тихо закрыл дверь.

Феликс даже ничего сообразить не успел, сердце у него забилось учащенно, тревожно, подпрыгнуло вверх, застряло где-то в глотке, дало знать болью. Придя в себя, он кинулся в коридор – никого. Начал заглядывать подряд во все комнаты – тоже никого. Но ведь он точно видел Бориса – Борис был в доме!

Уж не эту ли боль, не этот ли злосчастный рубикон, который никак не удается перейти, имел в виду Распутин?

Наверное, этот.

Как бы там ни было, участь Бориса обошла Феликса Юсупова – возможно, Распутин помог, Феликс Феликсович умер почтенным старцем. До глубокой старости дожила и Ирина Юсупова. И если бы не бедность, все было бы у них хорошо. Но так, чтобы все было хорошо, не бывает.

Вот, пожалуй, и все о героях этого длинного повествования.
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Примерно около года я просидел в распутинском архиве, приходя каждый день, как на работу, в темное, с узкими окнами, насквозь пропахшее старой бумагой и духом времени здание, расположенное в центре Большой Пироговской улицы. Мне довелось перебрать своими руками много документов, я видел корявые распутинские записки: «люби миня бес корыстно» и традиционные – «милай дарагой…», познакомился с бумагами различных министерств, с личными делами членов царского правительства, с письмами и доносами, с объяснениями дворников и генералов, простых солдат и депутатов Государственной думы целых четырех созывов… Помогала мне в этой трудной работе милейшая Зинаида Ивановна Перегудова, заведующая отделом хранения документов по истории Российской империи Государственного архива Российской Федерации, которой я хочу высказать самые теплые слова благодарности.

История российская – штука крайне запутанная, со множеством белых пятен, разноречивая. И вообще, история – единственная, пожалуй, наука, которую все время перекраивают кому-нибудь в угоду, из нее постоянно вырывают старые страницы и вклеивают новые. Было это раньше, есть это и сейчас.

Работа над романом шла несколько лет. Пришлось перевернуть гору документов. Очень часто в бумагах не совпадали даты, факты, свидетельства очевидцев, иногда получалось так, что Распутин в один и тот же день находился в Питере, в Киеве и в селе Покровском… Но он-то никак не мог находиться сразу в трех местах! Это невозможно даже ныне, при современной технике передвижения.

Полно ошибок: например, секретарь Распутина Симанович пишет, что железнодорожная катастрофа, в которую попала Вырубова, произошла в 1913 году, в других источниках дается другая дата, но катастрофа-то произошла зимой 1915 года, второго января. За время с 1913 по 1915 год столько воды утекло, столько произошло разных событий! И главное – началась война. Первая мировая война.

Таких несостыковок сколько угодно. Точно так же много провалов, белых пятен, которые обязательно надо было домыслить, прописывать, подтверждать побочными фактами, выловленными в газетах той поры и в документах.

Раньше мне казалось, что роль Распутина в падении царского трона, во-первых, здорово преувеличена – он ведь был совершенно никем, некой похмельной отрыжкой в Царском Селе, не больше, а во-вторых, на него возвели много напраслины, и я именно с таким ощущением начал писать это исследование (роман, повествование – можно назвать как угодно, потому что четкого, отмеренного литературными канонами-рамками жанра здесь нет), собирался рассказать о добрых делах «старца», каковые, несомненно, тоже имелись, но когда погрузился в материал, увидел, сколько грязи было в России той поры, как грязен был сам Распутин, как здорово попахивало гнилью с царского подворья, то закончил рукопись, относясь к Распутину совсем по-иному: со знаком минус.

Хотя с точки зрения беспристрастной истории я, может быть, и не имел на это права.

А с точки зрения литературы?

С точки зрения автора, кое-какие сюжетные линии я даю с собственными поправками на «скорость ветра» и отсутствие промежуточных реперных точек, – да и выхода иного у меня просто нет: документальные свидетельства-то исчезли, образовались провалы, через которые я обязан был как литератор проложить мостки, что я, естественно, и сделал. О чем, собственно, и сообщаю вам, дорогие читатели.

Впрочем, что касается главного, основных событий и прежде всего самого Григория Ефимовича Распутина, то все так и было, и «старец» показан таким, каким он и был в жизни. Да и другим он быть просто не мог.

Москва – пос. Внуково 1991–1996 гг.
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Валерий Дмитриевич Поволяев родился в 1940 году на Дальнем Востоке. Окончил художественный факультет Московского текстильного института и сценарный факультет ВГИКа. Автор пятидесяти с лишним книг, в том числе романов «Всему свое время» и «Первый в списке на похищение», сборников повестей и рассказов: «Не убей меньшого брата», «Коррида в пятницу вечером», «Тихий ветер памяти», «Какого цвета звезды в Севилье», «Кто слышал крик аиста», «Лисица на пороге» и др.

Произведения Валерия Поволяева переведены на многие иностранные языки. Он является лауреатом нескольких литературных премий. Неоднократно бывал в различных горячих точках. В.Д. Поволяев – действительный член Русского географического общества, член-корреспондент Международной академии информатизации.

Стр. 8…на Сахалин… – Остров Сахалин с середины XIX столетия служил местом каторги и ссылки.

Стр. 9…вместе с тощим сидором. – Сидором в просторечии называли солдатский вещевой мешок.

Стр. 16…две особы, принадлежащие к императорской семье… – Великие княгини Милица и Анастасия (Стана) были дочерьми князя Николая Черногорского. Выйдя замуж за представителей дома Романовых и обосновавшись при дворе, по словам великого князя Александра Михайловича, они возымели «дурное влияние на императрицу. Суеверные, простодушные, легко возбудимые, эти две черногорские княжны представляли собою легкую добычу для всякого рода заезжих авантюристов».

Стр. 31. Штюрмер Борис Владимирович (по официальным документам, 1848–1917) – окончил юридический факультет Петербургского университета. Был новгородским, ярославским губернатором. С 1904 г. член Государственного совета. 20 января 1916 г. назначен на пост председателя Совета министров с совмещением некоторое время должностей главы МВД, затем МИДа, В ноябре того же года получил отставку. Умер после Февральской революции в Петропавловской крепости.

…Маклаков… – Имеется в виду один из братьев Маклаковых – Николай Алексеевич – черниговский губернатор и министр внутренних дел перед войной, или Василий Алексеевич – адвокат, один из лидеров партии кадетов и организации «политического масонства», затем посол Временного правительства во Франции.

Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1918) – член III и IV Государственных дум, октябрист, с сентября 1916 г. управляющий (в.р.и.о.) МВД, с декабря министр. Расстрелян ЧК.

Белецкий Степан Дмитриевич (1873–1918) – вице-директор Департамента полиции в 1909–1912 гг., директор в 1912–1914 гг., затем товарищ (заместитель) министра внутренних дел, сенатор.

Стр. 37. Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926) – генерал от кавалерии, военный министр в 1909–1915 гг.

Стр. 40…на фамилию Сувориных. – Имеются в виду Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912), издатель газеты «Новое время» и журнала «Исторический вестник», журналист и деятель театра, и его сыновья Алексей (1862–1937), редактор газеты «Русь», и Борис – некоторое время редактор «Нового времени».

Стр. 52…князь и граф одновременно. – Князь Феликс Феликсович Юсупов (1887–1967) носил еще и титул графа Сумарокова-Эльстона.

Стр. 53. Палеолог Морис (1859–1944) – директор политического департамента МИД Франции, в 1914–1917 гг. посол Франции в России.

Пуанкаре Раймон (1860–1934) – французский адвокат и политический деятель. Неоднократный премьер-министр французских правительств, в 1913–1920 гг. президент Франции. За воинственную направленность внешней политики имел прозвище «Пуанкаре-война».

Стр. 55…секты хлыстов. – Хлысты (искаж. от «христы», самоназвание «божьи люди») – секта, основанная в конце XVII в. костромским крестьянином Даниилом Филипповичем. Хлысты не признавали священников, считали возможным прямое общение человека со «святым духом», что и происходило якобы во время их собраний, сочетавших молитвы с исступленными танцами.

Стр. 63. Евреинов Николай Николаевич (1887–1972) – актер, режиссер, драматург, историк театра.

Стр. 64…исследователь русского сектантства… – Известный большевик Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (1873–1955) был признанным среди марксистов «религиоведом» и уже при Сталине долгие годы руководил Музеем истории религии и атеизма.

Стр. 75. Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917) – русский государственный деятель, министр внутренних дел в 1895–1899 гг., премьер-министр в 1906-м и в 1914–1916 гг.

Стр. 76…руководивший черносотенцами… – Владимир Митрофанович Пуришкевич (1870–1920) – депутат II – IV Государственных дум, был одним из организаторов создания (вскоре после манифеста 17 октября 1905 г.) «Союза русского народа». Однако уже в 1907 г. он был исключен из этой организации (среди обвинений в его адрес были, в частности, финансовые злоупотребления и распространение «недостойных» стишков эротического содержания). Вскоре Пуришкевич создал «Союз Михаила Архангела», схожий с «СРН» по платформе, но враждовавший с этой последней организацией (руководимой доктором А.И. Дубровиным).

Стр. 78. Гермоген (Долганов Георгий Ефремович) (1858–1918) – окончил Одесскую духовную семинарию, Петербургскую духовную академию, саратовский епископ, с 1911 г. член Священного Синода, в 1912 г. исключен из этого органа церковного управления.

Стр. 80…надоели необуддизм, m-r Philippe… – Среди многочисленных проповедников мистических учений, окружавших русский трон в начале столетия, выделялся Филипп (Низье-Антельм-Вашо) (1850–1905), француз из г. Лиона, розенкрейцер, славившийся знанием «оккультной медицины». В 1902 г. он был представлен русской царской чете в Париже, затем был приглашен в Петербург, где получил степень доктора медицины и чин действительного статского советника. В 1905 г. был выслан из России.

Стр. 85…знаменитого Кукольника… – Кукольник Нестор Васильевич (1809–1868) – поэт, романист, драматург. В середине прошлого столетия некоторые считали, что он «затмил славу Пушкина».

Стр.103…взобравшаяся на трон… – Имеются в виду две известные проповедницы мистических учений первой половины XIX столетия: Крюденер (урожденная Фитингоф) Варвара-Юлия (1764–1825), баронесса, автор сентиментальных романов и религиозная подвижница, оказывавшая определенное воздействие на Александра I во вторую половину его царствования. Татаринова Евдокия Федоровна – вдова сенатора, организовавшая в своем петербургском доме «радения», схожие с хлыстовскими, только более элитарные по составу. Собрания у Татариновой посещали влиятельные люди, в том числе обер-прокурор Синода и министр духовных дел А.Н. Голицын.

Стр. 110. Рубинштейн Дмитрий Львович (1876 – после 1920) – купец 1-й гильдии, крупный банкир, юрист. После революции эмигрировал.

Стр. 163…Норвегия, город Христиания. – Норвежская столица была когда-то названа Христианией в честь датского короля Кристиана IV (Норвегая была в унии с Данией, а затем со Швецией). Была переименована (в 1924 г.) в Осло.

Стр. 166…писатели… – Пругавин Александр Степанович – писатель, исследователь русского сектантства, автор книги «Старец Григорий Распутин и его поклонницы», Чириков Евгений Николаевич (1864–1932) – русский писатель, драматург, публицист.

Стр. 196…примирить… с Саблером. – Саблер Владимир Карлович (1845–1929) – член Государственного совета с 1905 г., его деятельность на посту обер-прокурора Священного Синода в 1911–1915 гг. вызывала резкое недовольство церковных иерархов.

Стр. 199. Хвостов Александр Алексеевич (1857 – после 1917) – директор хозяйственного департамента МВД, с 1906 г. сенатор, с 1912 г. член Государственного совета, с июля 1915 г. министр юстиции, с июля по сентябрь 1916 г. министр внутренних дел.

Стр. 203. Керенский Александр Федорович (1881–1970) – юрист, депутат IV Государственной думы, эсер, министр юстиции в первом составе Временного правительства, затем военный и морской министр, премьер-министр, после корниловского выступления еще и главковерх. Свергнут большевиками, эмигрант.

Стр. 217. Хвостов Алексей Николаевич (1872–1918) – племянник А.А. Хвостова, вологодский, затем нижегородский губернатор, с сентября 1915 по март 1916 г. министр внутренних дел.

Стр. 219…мог распоряжаться… генералы… – Джунковский Владимир Федорович (1865 – после 1930) – генерал-майор, с ноября 1905 г. московский губернатор, в 1913–1915 гг. товарищ министра внутренних дел и командир Особого корпуса жандармов, затем в действующей армии. Глобачев Константин Иванович (1870 – после 1917) – генерал-майор Отдельного корпуса жандармов, начальник Нижегородского, Севастопольского жандармских управлений, в 1915–1917 гг. – глава петроградской охранки.

Стр. 223…известные богачи… – Среди перечисляемых фамилий особенно прославилось семейство Гинибургов. Его основатель. Гораций-Евзель Осипович Гинцбург (1833–1909), владел, в частности Ленскими золотыми приисками.

Стр. 225. Бродский Лев (Арье-Лейбуш) (1852–1923) – киевский сахарозаводчик, в начале 1890-х гг. его предприятия производили четверть всего российского сахара.

…Но этот адвокат – богатый человек – Слиозберг Генрих Борисович (1863–1937) – адвокат, политический деятель.

Стр. 236…женился не по-царски… – Великий князь Михаил Александрович, будучи в Вене, женился там на бывшей жене некоего капитана Вульферта и практически все время до Первой мировой войны прожил с женой в Лондоне. Такой брак не признавался русскими законами легитимным и лишал великого князя прав на престол.

Стр. 240…старший брат… – Великий князь Георгий Александрович (1871–1899) в действительности был моложе своего брата Николая. Георгий был шефом лейб-гвардии Атаманского и 93-го Иркутского полков, а также почетным председателем Русского астрономического общества.

Стр. 251…сделала книксен… – Книксен – старинный дамский поклон-приседание, производимое согласно этикету.

…на рижском заводе… – Русско-Балтийский вагоноремонтный завод («Руссо-Балт») в Риге освоил в 1908 г. выпуск автомобилей, всего была произведена до 1915 г. (когда завод эвакуировали перед угрозой немецкого наступления) 451 машина.

Стр. 255…известного композитора… – Танеев Сергей Иванович (1856–1915) – композитор, пианист, в 1885–1898 гг. директор Московской консерватории.

Стр. 304…танцевать «кэк-уок»… – cakewalk – буквально «шествие за пирогом» (пирог служил наградой за исполнение) – танец, первоначально американских негров, в темпе скорого марша.

Стр. 314. Йи-эх, чавеллы! – Чавеллы – цыгане.

Стр. 315…поймала «катеньку». – «Катеринкой» или «катенькой» в просторечии назывался кредитный сторублевый билет (впервые вышел с портретом Екатерины II).

Стр. 326…целую книгу… – Книга Елены Джанумовой «Мои встречи с Распутиным» вышла сначала в Берлине, а затем в Петрограде в 1923 г.

Стр. 350…как пишет в своей книге М. Жиллиард… – Имеется в виду Пьер Жильярд, воспитатель царевича Алексея, выпустивший в 1921 г. в Вене книгу «Император Николай II и его семья».

Стр. 362…засилия немецкой промышленности… – Электротехническую промышленность России тогда представляли в основном филиалы немецких фирм («Симменс унд Шуккурт» и т. д.).

Стр. 399. Григорий Богослов (Назианзин) (ок. 330 – ок. 390) – окончил Афинскую языческую школу, – затем христианин, константинопольский епископ. Один из виднейших представителей патристики.

Стр. 416. Янушкевич Николай Николаевич (1868–1918) – генерал от инфантерии, с 1914 г. начальник Генерального штаба. В августе 1915 г. снят с этой должности и получил назначение на Кавказ.

Стр. 443…во время учебы в Англии… – Согласно легенде в Юсупова влюбился английский король Эдуард VII, отличавшийся гомосексуальными наклонностями.

Стр. 444….жениться на… великой княжне. – Ф.Ф. Юсупов женился в 1914 г. на дочери великого князя Александра Михайловича, Ирине (1895–1970).

Стр. 457. Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) – председатель III и IV Государственных дум.

Стр. 460…старого жандармского генерала… – Курлов Павел Григорьевич (1860–1923) – генерал-лейтенант, в 1907–1909 гг. и. о. вице-директора Департамента полиции, заведующий особым отделом. С 1909 г. товарищ министра внутренних дел и командир Отдельного корпуса жандармов. Уволен в отставку после убийства П.А. Столыпина. С началом войны вновь занимал ряд должностей.

Стр. 471…сочинения господина Пиррона… – Пиррон из Элиды (IV в. – нач. III в. до н. э.) – древнегреческий философ, основатель скептической школы. Участвовал в походе Александра Македонского, общался с индийскими мудрецами! Сам не написал ни строчки и все свои взгляды излагал в беседах с учениками.

…изображая из себя этакого… – Уайльд Оскар Фингал О,Фраерти (1854–1900) – англо-ирландский поэт и драматург, проповедовал эстетский аморализм. В 1895–1897 гг. сидел в тюрьме «за безнравственность», проще говоря, за соблазнение на гомосексуальный путь видных аристократических отпрысков.

Стр. 473. Дмитрий Павлович (1891–1942) – флигель-адъютант царя, затем штаб-ротмистр.

Стр. 483. Елизавета Федоровна (1864–1918) – старшая сестра императрицы Александры Федоровны, супруга великого князя Сергея Александровича (убитого в 1905 г. Иваном Каляевым). Покровительница приютов, председатель различных благотворительных обществ. Убита большевиками.

Стр. 486…недоучившимся студентом… – Богров Дмитрий (Мордехай) Григорьевич (1888–1911) – окончил юридический факультет Киевского университета, с 1906 г. анархист, эсер, с 1907 г. агент охранки, выдал нескольких студентов-революционеров, в сентябре 1911 г. проник, при содействии начальника охранного отделения Кулябко, в Киевский оперный театр и убил находившегося там премьер-министра П.А. Столыпина.

Фредерикс Владимир Борисович (1838–1927) – член Государственного совета с 1905 г., граф с 1913 г., генерал от кавалерии. С 1897 г. бессменный министр императорского двора.

Стр. 517…перед отправкой на Румынский фронт… – Румынский фронт был образован в конце 1916 г., после того как Румыния (под впечатлением Брусиловского прорыва) вступила в войну на стороне Антанты и была быстро разбита Австрией.

Стр. 581. Васильев Алексей Тихонович (1869 – после 1917) с 28 сентября 1916 г. по 27 февраля 1917 г. директор Департамента полиции.

Стр. 587…с Ириниными братьями… – Перечисляются три сына великого князя Александра Михайловича: Андрей (1897–1981), Федор (1897–1968), Никита (1900–1974). Кроме них у Ирины Юсуповой было еще три брата, они также умерли в эмиграции в глубокой старости.

Стр. 601…роман с Коко… – Шанель Габриэль (Коко) (1883–1971) – французская модельерша.

Стр. 614…Роев – фигура… неведомая. – Речь идет о Раеве, директоре женских курсов, занявшем благодаря Распутину пост обер-прокурора Священного Синода (сменившем здесь А.Д. Самарина, противодействовавшего Распутину). Пуришкевич характеризует Раева: «темная и совершенно неизвестная личность».

Голицын Николай Дмитриевич (1850–1925) – в 1885–1903 гг. архангельский, калужский, тверской губернатор, затем сенатор, член Государственного совета и глава Комитета помощи военнопленным. С 27 декабря 1916 г. председатель Совета министров.

Поливанов Алексей Андреевич (1855–1920) – генерал, член Государственного совета, военный министр в 1915–1916 гг. (в марте заменен генералом Шуваевым). Позже служил в Красной армии.

Кривошеин Александр Васильевич (1857–1921) – член Государственного совета с 1906 г., помошник П.А. Столыпина по осуществлению аграрной реформы. После революции – член ряда белых правительств Юга России.

Трепов Александр Федорович (1862–1928) – сенатор с 1906 г., член Государственного совета с 1914 г., затем министр путей сообщения, в ноябре – декабре 1916 г. председатель Совета министров.

Риттих Александр Александрович (1868–1930) – директор Департамента государственных земельных имуществ, сенатор, с конца 1916 г. министр земледелия, подписал постановление о хлебной разверстке.

Стр. 624…на восток, к атаману… – Семенов Григорий Михайлович (1890–1946) – во время Первой мировой войны есаул, при Колчаке начальник корпуса, затем главком войск тыла. Захвачен советскими войсками в Маньчжурии в конце Второй мировой войны, казнен.
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Примечания




1


Рассказ об этом случае найден в бумагах члена Государственной думы В.М. Пуришкевича.


2


С.П. Сазонов – министр иностранных дел России.


3


Этот монолог Распутина – документальный, записан корреспондентом петербургской газеты «Вечернее время» летом 1914 года.


4


Брезгуешь.


5


Вырубова ошиблась: не 1917-го, а 1916 года.


6


Распутина.


7


Новая ошибка в дате.
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